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Аннотация
Краснодар. Лихие 1990‑е. В городе орудует банда скрывающегося от кровной мести Бобылева. Как стая разъяренных волков, она совершает дерзкие ограбления, сопровождающиеся ничем не оправданными жестокими убийствами. Число жертв растет. Сумеют ли сотрудники правоохранительных органов во главе с подполковником Головковым в условиях дефицита даже самого необходимого покончить с бандитами и изменить ситуацию – большой вопрос… Основано на реальных событиях.
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Глава первая

Он лежал на вершине взгорбка и лениво покусывал жесткую высохшую травинку, от которой попахивало полынной горечью и терпким мятным духом одновременно.
Осенний воздух был чист, глубок, небо просматривалось высоко, очень высоко, было оно по-летнему голубым, безмятежным, в душе от него рождалось некое сонное спокойствие, когда совсем не хочется что-либо делать, суетиться, куда-то спешить, добывать деньги на житье-бытье, прятаться от недругов, дыша вонью подвалов и схоронок — даже шевелиться и то, кажется, не хочется.
Вправо от взгорбка уходило влажное рисовое поле, ровно, будто по линейке расчерченное на чеки, влево, за небольшой дамбой, зеркально блестели гладью воды два озерца, которые охраняли люди в черной форме с нашивками на рукавах: эти озера были набиты рыбой, карасями и зеркальным карпом, любого, кто пробовал сунуться сюда с удочкой или с сеткой, встречали дробью, либо «коброй» — перечным газом, выедающим всякому любителю полакомиться дармовой рыбкой глаза.
Неподалеку от лежавшего человека влажно зеленела скошенная низина, в которую неуклюже спланировал аист — здоровый, голенастый, с угловатыми мозолистыми коленками, сгибающимися назад, поклацал клювом и неожиданно сделал проворный бросок в сторону.
Человек — фамилия его была Бобылев, — приподнялся на локте: интересно было, что же там углядел аист, птица в здешних местах редкая, обитающая все больше в Белоруссии, на российском западе, да в Прибалтике, но сейчас, когда ни зверю, ни птице нигде нет покоя, аистам, потерявшим свои гнезда и забывшим про извечные пути миграции, приходится селиться там, где менее голодно, а уж природные условия — дело второе, третье, восьмое, когда есть нечего, как в Абхазии, красота природы лишь раздражает…
Аист громко щелкнул клювом, в ответ на щелчок из травы стремительной пружиной выметнулась крупная серая змея, зашипела яростно, сделала бросок в сторону аиста, но аист на бросок даже не отреагировал, он хорошо знал, что может сделать змея, а чего не может. Змея снова сделала бросок в сторону аиста, но тот от нее даже не отшатнулся, начал рисовать длинными ногами круги около змеи. Змея с высоко поднятой головой сейчас была вроде бы как неподвижная ножка циркуля, некий центр ситуации, а аист — подвижной ножкой, которая вращалась вокруг центра.
Сделал аист один круг, второй, третий, четвертый, он двигался ровно, его можно было действительно проверять по циркулю — голенастая неуклюжая птица действовала четко, ловко, не делая отклонений в сторону ни на сантиметр.
Змея внимательно следила за перемещениями аиста — приподнявшись, она резво вращала маленькой приплюснутой головой, не выпуская голенастого зверя из вида ни на мгновение, ни на краткую долю секунды — чувствовала, что тот может напасть на нее в любой миг. А аист все ходил и ходил около нее кругами и очень внимательно следил за змеей.
Тело змеи свивалось жгутом, будто пеньковая веревка, которую для крепости надо как можно сильнее скрутить, и вот наступил момент, когда змея скручиваться уже не могла, надо было отработать задний ход, чтобы вновь начать движение. Как только змея начала раскручиваться в обратную сторону, аист стремительно подскочил к ней и клювом нанес два сильных удара по голове.
Змея дернулась, зашипела звонко, со стеклянными нотками, возникшими в глотке, помотала плоской, опасной головкой и вновь выпрямилась — пришла в себя. Аист вновь стал невозмутимо, будто ничего и не было, творить около змеи круги.
И опять змея начала скручиваться в жгут, но скручиваться до бесконечности или хотя бы как в прошлый раз уже не могла — все броски ее, даже на длину расправленного тела, не доставали до птицы, змея лишь пусто шипела, щелкала зубами и бесилась от иссушающей ее злости, совершенно бессильной, хлопала хвостом по сочной зеленой траве и старалась приподняться над землей как можно выше.
Голова ее неотрывно следовала за аистом и крутилась, крутилась, крутилась. Вновь наступил предел, надо было разворачиваться вторично, змея дернулась, приподнялась, щелкнула пастью и на мгновение упустила аиста из вида. Тот мигом засек это и вторично нанес своим железным клювом пару резких ударов по змеиной голове, кроша череп. За вторым заходом последовал третий, за третьим четвертый, пока змея не сникла и не ткнулась носом в землю.
Аист проворно подскочил к ней, ухватил клювом за шею, лапой наступил на обвядшее тело и с силой дернул, отрывая голову.
Через полминуты змея была мертва. Аист отшвырнул в сторону голову — самое несъедобное и самое опасное, что было в змее, клювом подцепил тело, будто толстую резиновую кишку, подхватил ее поудобнее и косо подпрыгнув, тяжело оторвался от земли. Полетел в сторону недалекой станицы, поблескивавшей на солнце крашеными железными крышами домов.
Там у аиста, в четвертом доме с краю, на прибитом к макушке старого обпиленного дерева колесе от обычной телеги, было свито гнездо.
— Ловко, — перестав кусать зубами травинку, шевельнулся Бобылев, вытянул правую, затекшую от лежания ногу.
— Не совсем, — послышался за спиной густой басовитый голос, — аист должен был убить гадюку с первого раза, максимум со второго, а он справился лишь с четвертого. Бракодел, а не аист, у нас в Узбекистане аисты работают много лучше.
Скользнув рукой по бедру — проверил, на месте ли кнопочный нож, Бобылев поспешно поднялся и, склонив голову набок, колюче глянул на приближающегося к нему человека. Рот у него дрогнул в слабой, словно бы неохотной улыбке.
— Не знаю, плохо это или хорошо, но я такой спектакль видел первый раз в жизни. Интересно было.
— Я видел хоть и не в первый раз, но мне тоже было интересно, — пришедший, в свою очередь, также цепко, не пропуская ничего, оглядел Бобылева, отметил землистый, совсем неюжный, будто человек этот никогда не нежился на благодатном здешнем солнце, цвет лица, налитые жидкой сталью глаза, твердый рот и неожиданно усмехнулся, не удержался — у Бобылева были пухлые, словно лепешки, красные уши, резко оттопыренные в обе стороны. Очень похоже на Чебурашкины локаторы. — А чего бледный такой?
Бобылев также внимательно, стараясь, чтобы из взгляда ничего не выскользнуло, ни одна мелочь, рассматривал пришедшего, — фамилия его была Шотоев, — Шотоев был черноволос, курчав, насмешлив, глаза у него были синие и холодные, как зимнее небо, гладко выбрит — ни одна ворсинка не проступает на щеках, ноги кривоватые, ступнями чуть набок, но, несмотря на дефект, они крепко держат плотное тело на земле. Сбить с ног этого человека было непросто.
— На дне лежу, потому и бледный, — нехотя ответил Бобылев.
— Грех имеешь большой? — спросил Шотоев, хотя прекрасно знал, что за грех числится за Бобылевым: в драке тот сгоряча пырнул ножом парня из одного горного аула, рана оказалась глубокой и бедного парня не довезли до больницы, по дороге он попрощался с матерью, с отцом, с родной землей, с высоким здешним небом и испустил дух. По законам гор убийца должен был лечь рядом с убитым, вот родственники того парня и выслеживали Бобылева.
— По российским понятиям — не очень, — медленно, тщательно выговаривая, словно бы прожевывая каждое слово, ответил Бобылев.
— Ладно, если мы сговоримся, — Шотоев наклонил голову, прикидывая что-то про себя, — тогда с благословения Аллаха и с родственниками повидаемся и постараемся все решить полюбовно.
— Денег у меня нету, я гол, как попугай с общипанной задницей. — Бобылев почувствовал, что голос у него дрогнул, пошел предательскими трещинами, недовольно сжал губы: слишком много он стал говорить, суетиться, вилять хвостом, лебезить — насчет того, что гол, как покалеченный попугай, мог бы помолчать, все это лишнее, сладкие слюни, изюм вареный, все это надо держать при себе. Он резко и зло рубанул рукой пространство, развалил воздух. — В общем, чего я объясняю, и так все понятно.
— А насчет дела… Предложение какое имеешь? — словно бы и не заметив потемневшего лица Бобылева, ноздрей, которые от гнева на самого себя сделались выпуклыми, как у негра, поинтересовался Шотоев.
— Есть кое-какие адреса, — голос у Бобылева выровнялся, трескучесть исчезла, — адреса-адресочки… Тряхнем куркулей по этим адресам — и деньги у нас будут, и желтизна, и брюлики. Все, что имеется в тех домах, — будет наше.
— Ладно, предложение принимается, — подумав немного, сказал Шотоев, провел носком начищенного ботинка по земле. — Садись. Чего поднялся-то?
— Да так…
— Я же не первый секретарь райкома. Это раньше перед первыми секретарями надо было тянуться.
На щеках Бобылева взбугрились желваки, он мрачно поглядел на Шотоева и опустился на траву.
— Больно ты горячий, — сказал ему Шотоев, — как молодой чеченец.
— Таким родила меня мама, переделываться поздно. — Бобылев посмотрел в сторону озер, где показались два охранника, совершавшие обход — в черной форме, с дубинками на поясах, с пистолетами, нехорошо поиграл желваками: — Будто немцы… эти самые… гестаповцы.
— Дети, — отмахнулся Шотоев, — им только из детских ружей палить. Скрутить их и пустить на дно озер — дело трех минут.
— В озера неплохо пару гранат кинуть. Хорошая уха может получиться.
— Понадобится — кинем, — в синих глазах Шотоева шевельнулось что-то безмятежное, загадочное, он сделался похож на цыгана, мечтающего о степном ветре, — как-нибудь на отдых приедем сюда и — кинем.
Речь у Шотоева была правильная, без акцента и искривлений, присущих здешним горцам, без гортанных «гх» и «гэ»; поскольку Шотоев приехал сюда из Узбекистана, то на родной горский язык у него напластовался узбекский, узбекский и сделал его русскую речь правильной, он говорил так же чисто, как и Бобылев. Бобылев сел на траву, Шотоев сел рядом.
— Значит, так, — Шотоев загнул на левой руке один палец, — нам нужно прикрытие. Для этого надо организовать товарищество с ограниченной ответственностью или акционерное общество закрытого типа. Именно закрытого, чтобы никакие мухи не залетали к нам в суп. Это р-раз. Два — прикрытие должно заниматься чем-нибудь коммерческим, скорее всего — торговлей. Пусть торгует водкой и «сникерсами», исправно платит налоги и отстегивает деньги рэкету. Три — у меня тоже есть кое-какие интересные адреса. Их надо объединить и разработать программу действий — может быть, даже на бумаге. А потом выполнить ее. Всякое дело тогда становится делом, когда оно попадает на бумагу. — Шотоев изменил речь и сталинским голосом, с сильным акцентом произнес: — Панятна, таварищ Бабылев?
У Бобылева невольно дрогнули уголки рта — вона, и фамилию его уже цитирует на память… Все запомнил чернозадый. Он шмыгнул носом и вновь рукой потрогал карман брюк, где находился кнопочный нож.
— Панятна, — неохотно отозвался Бобылев.
Конечно, кнопочный нож — это баловство для малолеток, у которых на губах еще не высохли следы мамкиной сиськи, забава, годящаяся для того, чтобы капусту на засолку пластать да пшеничные булки для семейного обеда резать, а не на охоту ходить. Тем более, на ту охоту, где зверей нет — есть люди.
— И четыре — кадры, — продолжил свое выступление Шотоев. — «Кадры решают все» — так, кажется, любил говорить наш незабвенный генералиссимус…
— А как вы относитесь к Сталину? — Бобылев неожиданно перебил Шотоева. Хоть Шотоев и обращался к нему на «ты», Бобылев решил пока держаться на расстоянии и быть вежливым, на «вы».
Шотоев это мигом засек, улыбнулся, показав крепкие, желтоватые, как у каннибала, зубы.
— Со мной можно на «ты». На «вы» пусть дамочки в новоиспеченных гимназиях сюсюкают, это обращение для людей с наманикюренными пальчиками. К Сталину я отношусь положительно. Как и все люди кавказской национальности. Так нас, кажется, величают в столице нашей Родины Москве? Хотя… — Шотоев замолчал, проводил глазами старый сельскохозяйственный самолет — четырехкрылый «кукурузник», пролетевший над гибкими островерхими тополями станицы и через несколько секунд исчезнувший в желто-сером осеннем пространстве, — хотя я и не всегда понимаю Иосифа Виссарионовича.
— Иосиф Виссарионович остался в прошлом, в бывшести, чего о нем говорить в настоящем времени?
— Все это — из области филологии, что в лоб, что по лбу — все едино. И последнее, пятое — оружие.
— По-моему, все пять пунктов выполнимы, противопоказаний нету.
— И я так считаю.
— Надо разделить нагрузку — кто чем будет заниматься, чтобы не было пересечений. Я, например, могу взять на себя оружие.
— Только не надо покупать его на рынке. Рынок находится под колпаком у кагебешников. Как их зовут ныне? Феэскашники? У чекистов, в общем.
— У меня есть свои каналы. Автоматы новенькие, в смазке, можно купить в воинской части. Патроны — там же. Насчет пистолетов… на примете имеется один умелец. Любой пугач или свистульку, пуляющую водой, может превратить в боевое оружие.
— Это хорошо, — сдержанно похвалил Шотоев, — такой человек нам нужен.
— По части людей тоже кое-кто есть. Например, один афганец, мужик двухметрового роста, награжденный орденом Красной Звезды
— А зачем он нам? — не дав договорить Бобылеву, спросил Шотоев. — Он наверняка слишком правильный, обласканный властью, люб демократам и партократам, патриотам и монархистам, белым и коричневым, Гайдару и Зюганову, а нам такие не нужны.
— Как не нужны? — возразил, начиная горячиться, Бобылев. — Он же в Афганистане в таких тисках побывал… Ничего не боится. Владеет всеми видами оружия — от ножа, выдернутого из мясорубки, до этой самой… сверхзвуковой ракеты, которой сбивают реактивные самолеты. Называется «Оса».
— «Жало осы». «Стингер».
— Афганец может стать стержнем, сердцевиной любой группы.
— Ладно. Только давай каждый раз эту сердцевину не в два глаза, а в три, в четыре, в шесть и в восемь глаз рассматривать и оценивать строго. Договорились?
— Договорились, — нехотя согласился Бобылев, в голосе его возник далекий напряженный звон; он вообще все время находился в напряжении, человек этот все время пребывал под эмоциональной нагрузкой, того гляди, где-нибудь закоротит, вспыхнет искра, загорятся невидимые внутренние провода — в нем постоянно горел, подымливал запаленный кем-то фитиль.
— Нам нужны будут два классных водителя, еще лучше три. Но… — Шотоев поднял указательный палец, — водилы должны быть именно классные, которые умеют ездить не только по асфальту и не только по горизонтали. По асфальту да по утрамбованной земле и мы с тобою умеем ездить.
— Есть такие водилы.
— Хорошо. Водителей также посмотрим вместе… Испытаем на прочность.
— Что, мне не верите?
— Верю. Но нам с тобою надо вести себя, как тот аист, — Шотоев ткнул пальцем в поблескивающие в неровном воздухе станичные крыши, — а он вел себя хоть и не первоклассно, не по-бойцовски, а очень мудро — сколько змея ни бросалась на него, ни разу не достала. А не рассчитай он пару сантиметров — валялся бы сейчас в траве с задранными вверх лапами. Но вместо него в траве змеиная голова валяется. Кстати, в Средней Азии змея до тех пор не считается убитой, пока у нее не оторвана голова.
— Может, он из Средней Азии, аист этот?
— А что? Может. Здесь живет летом, а в Средней Азии зимой. Только змей здесь таких нет, что есть в Средней Азии, нет тут и самой подлой, самой опасной из них — гюрзы. Гадюка перед гюрзой — аленький цветочек, букет ромашек, тьфу на палочке.
— Не знаю, не видел никогда.
— Теперь распределим наши обязанности, чтобы не дублировать друг друга. Я займусь юридическим оформлением нашей конторы — чтобы и устав у нее был, и название, и печать, и свои бланки, зайсмусь финансами, а ты давай — занимайся оружием, транспортом, людьми. Договорились?
Бобылев, поняв, что экзамен он прошел, теперь можно не бояться ничего и никого, ни мести кровников, ни ножа в спину, согласно наклонил голову с венчиком редеющих волос.
— Договорились, — сказал он и крепко сжал рот.
— Тогда чего… тогда по рукам! — Шотоев встал, протянул руку. Ладонь у него была маленькая, жесткая, с плоскими, словно бы вырезанными из дерева бугорками, пальцы короткие.
«Похож на музыканта, но явно не музыкант, — подумал Бобылев и протянул Шотоеву свою руку — корявую, исчерканную жилами, длиннопалую, с оплющенными крепкими ногтями. — Ни на гитаре он не играет, ни на мандолине, пальцы у него как щепки».
Пожали друг другу руки. Шотоев хотел было уйти и шагнул уже в пошумливающие листвой темные кусты, за которыми стояла его машина — нанятая на стороне «девятка», но вдруг остановился, развернулся всем корпусом, словно собирался принять внезапный удар.
— Слушай, одна деликатная вещь… Я хотел было спросить, да мы что-то заговорились. Ты ведь на дне лежишь?
— На дне.
— А деньги у тебя есть?
— Нет.
Шотоев сунул руку в карман куртки, достал оттуда нераспечатанную пачку розоватых пятидесятитысячных купюр, перетянутую крест накрест полосатой банковской лентой, протянул Бобылеву.
— Извини меня за несообразительность.
— Спасибо. — Бобылев взял деньги, глаза у него сжались холодно и жестко: Господи, сколько же добра, тех же автомобилей можно было купить на эту сумму еще совсем недавно… А сейчас? Только водки ящик, да пару килограммов колбасы. Еще — десяток «сникерсов». Тьфу! Но все равно это деньги, хорошие деньги. — Спасибо.
— Одним «спасибо» не отделаешься.
— Еще раз спасибо.
— Насчет кровников больше не тревожься, я это дело улажу. Не думаю, чтобы меня не послушались — обязательно послушаются. — Лицо у Шотоева сделалось домашним, глаза засияли синью, словно бы он что-то вспомнил из своего детства, и верно ведь, вспомнил… — Дня четыре еще полежи на дне, а потом смело выгребай наверх.
— А как же работа?
— Работу начинай сегодня же. Рискуй, но начинай. Не думаю, чтобы они быстро добрались до тебя. Я, в свою очередь, тоже потороплюсь. — Шотоев прощально махнул рукой и шагнул в кусты, раздвинул их бесшумно и исчез. Словно бы и не было среднеазиатского кавказца.
Бобылев постоял еще немного, подождал, когда Шотоев отъедет — шум у его машины был едва слышен, не шум, а шорох, потом глянул в одну сторону, в другую, не засек ничего подозрительного и тоже исчез в густых, по-летнему еще свежих кустах — в отличие от кавказца он не имел под руками машины, обходился своими двоими. Но ничего, скоро все изменится, скоро все здорово изменится.

Глава вторая

Семен Лапик сидел на высокой, застеленной пледом панцирной кровати, свесив босые ноги, и держал в руке книгу в черной дерматиновой обложке.
— Слышь, Юр, какие прекрасные слова встречаются, ни в одном языке их нет… Ой, какие прекрасные слова! — Лапик пошевелил пальцами ног и подмигнул своему гостю — давнему, еще со школьной поры знакомому Юрию Бобылеву. — «Визгун» — машина с сиреной, «виталик» — туалет, «влажный» — пьяный, «внутряк» — психика, «прикинуться ветошью» — разыгрывать из себя простачка… А! Красота какая! — Он звонко и дробно, по-девчоночьи как-то рассмеялся. — Люблю родимый русский язык! Хорош он — сочный, образный…
— Я к тебе не за этим пришел, — мрачно, скашливая что-то изо рта в кулак, будто простуду какую, проговорил Бобылев.
— А кашляешь чего? — встревожился Лапик, смешно пошевелил пальцами босых ног. — Не заболел ли?
— Нет.
— А вот какая прелесть, послушай… Как в восемьдесят четвертом году, при Андропове, расшифровывалось слово «водка»? «Всесоюзное одобрение деятельности коммуниста Андропова». Каково? — Лапик вновь коротко и звонко хохотнул. — Прелесть! Есть еще и вторая расшифровка. «Вот он добрый какой, Андропов».
— Не согласен. Лучше и выразительнее матерного языка нет, знаю по себе.
— Матерный язык — на любителя, а этот — на всех. Что такое «внепапочный», а? Ребенок от неизвестного папы.
— Ну ты и… Закинь свой полуматершинник куда-нибудь подальше, иначе я из тебя самого… внепапочного за три минуты сделаю, понял?
— Это, Юра, не полуматершинник, это вообще не матершинник. — Лапик сожалеющее вздохнул, поскреб одной ногой другую и отложил словарь в сторону. — Ладно, давай хряпнем медицинского спирта, настоенного на грецких орехах. Очень полезная для здоровья штука.
— Ну, это все же лучше, чем пустые словеса из рукописного блокнота.
— Зато удовольствия — море. — Лапик спрыгнул с заскрипевшей всеми пружинами панциря койки, поймал ногами домашние тапки.
— Ты чего ложе свое древнее никак не поменяешь?
— А зачем?
— Скрипит уж больно противно.
— Скрип — это голос прошедших лет, звук старины. — Влажные карие глазки Лапика, маленькие, как у китайца, залучились непонятным восторгом, губы растянулись в размягченной улыбке. — Ничего ты в этом, Юра, не понимаешь.
— Угу, не понимаю, — пробурчал Бобылев в ответ. — Мне, кстати, и не надо ничего понимать, это вредно для здоровья.
Лапик потянулся, зевнул — нечесаный, заспанный, он походил на старый пыльный кактус с отвалившимися иголками, в котором ничего, кроме волосьев да слоистой пыли, не осталось, — подскребся на сгибающихся ногах к холодильнику.
— Та-ак, что тут у нас есть к любимому напитку всех времен и народов? Колбаса под названием «чайная» пойдет?
— Глина, перемешанная с картоном, — бросил Бобылев брезгливо. — Ненатуральный продукт.
— Понял. Ты, как всякое хищное животное, любишь натуральные продукты. Ножки Буша, копченые на местном мясокомбинате, годятся?
— Это годится. Ставь на стол!
— Огурчики соленые, хрустящие, с перцем и хреном?
— Тоже годится.
— Колбасу я все-таки тоже прихвачу. То, что ты ее не хочешь, вовсе не означает, что не хочу я. — Лапик выложил все на стол, проворно распределил по тарелкам, в центр водрузил бутылку с чистой коричнево-золотистой жидкостью, стукнул по ней ногтем: — Если пить только это дело и ничего другого, то никакие болезни никогда не пристанут.
Спирт Лапик настаивал не на самих грецких орехах — ни ядра, ни скорлупа в дело не годились, настаивал на перепонках, отшибающих, к слову, сивушный дух у любой, даже самой низкопробной водки, у табуретовки и горлодера, который невозможно и напитком-то назвать, в результате получалась качественная настойка, по вкусу мало чем уступающая хваленому грузинскому коньяку.
— Ты чего сегодня не на работе? — спросил Бобылев.
— Свободный день. Я ведь, как ты знаешь, медик, а все медики после дня дежурств имеют два дня отдыха. Тем и ценю свою работу.
— Зарплаты хватает?
— Да ты чего-о? — Маленькие влажные глазки Лапика округлились, он недоуменно похлопал ресницами. — Хотел бы я видеть человека, который сегодня умудряется жить на одну зарплату.
— Подработать хочешь?
— Странный вопрос. Покажи мне на дурака, который не желает иметь приварок к зарплате.
— Что-то ты, Семен, болтлив стал… как старая баба на сковородке. — Бобылев засопел недовольно, поиграл желваками. — Возрастное, что ли?
— Ну, насчет возраста еще рано выводы делать. А насчет болтливости, то я этим отличался еще с детства. С памятью у тебя чего-то не того… Помнить должен.
— Всего не упомнишь. — Бобылев достал из кармана небольшой аккуратный пистолет, положил на стол и пальцами придвинул к Лапику. — Взгляни-ка!
У того в глазах зажглись бронзовые огоньки, будто внутри щелкнул невидимый выключатель, Лапик ловко подхватил пистолет, подкинул в руке.
— Австрийский. Газовый. Сделан надежно. Осечек обычно не дает.
— Переделать под боевой можно?
— Как два пальца об асфальт. Под малокалиберные патроны?
— Лучше под малокалиберные. — Бобылев, вскинувшись внезапно, словно бы услышал что-то тревожное, опасное для себя, выждал немного, ничего опасного не обнаружил и, постучав ногтями по столу, добавил: — Да, это лучше…
— Через два дня будет стрелять не хуже «макарова». А машинка хорошая. — Лапик, держа пистолет в одной руке, восхищенно огладил его пальцами другой. От удовольствия даже почмокал. — Умеют буржуины работать. Хорошие вещи делают.
— Практика, в отличие от нас, есть. А ракетницу под охотничьи патроны переделать сможешь?
— Это еще проще.
— И пару глушителей на стволы.
— Сделаем.
— Вот и все. Считай, что работой я тебя загрузил. Гонорар получишь чуть позже. С процентами.
— Даже так?
— Даже так. Считай, что ты положил тугрики в банк и с нынешнего дня на них побежали проценты.
— Хорошее дело, — Лапик разлил настойку по стопкам, — я «одобрям-с»! — Поднял свою посудину, сощурился хитро: — Ничего, что с утра?
— Мы же не пьем, мы лечимся.
— Тоже верно. — Лапик смешно подвигал носом из стороны в сторону, понюхал настойку. — Совершенно ничего грубого, сивушного…Пахнет бальзамом.
Бобылев не задумывась опрокинул в рот свою стопку, его такие мелочи, как «пахнет» или «не пахнет», не интересовали совершенно, потянулся к толстой куриной ноге.
— Такое впечатление, что в Америке не куры растут, а индюки, — сказал он и отхватил зубами от ноги приличный кусок, — жирные, как слоны.
— Похоже. — Лапик вздохнул и аккуратно, не пролив ни одной капли, высосал настойку, замер, словно бы слушая, что происходит у него внутри, задумчиво почмокал губами.
— Что-то не так? — спросил Бобылев.
— Соображаю, не надо ли чего добавить в напиток под названием «лапиковка».
— Поздно соображать. Через пятнадцать минут твоей «лапиковки» уже не будет.
— Это я на будущее.
— И в будущем ничего не изменится, — скупо ухмыльнулся Бобылев, — наливай по второй. Между первой и второй не должно быть перерыва, иначе начнут синеть кончики пальцев. Знаешь это?
— Синеющие пальцы — это плохой признак. — Лапик не выдержал, засмеялся, поспешно наполнил стопку гостя, засмеялся еще раз. — Я могу наливать на слух, по количеству булек: семь булек — стопка, двадцать одна булька — граненый стакан, двадцать восемь — стакан тонкого стекла.
— Артиллерист!
— Скорее подводник. Это на подводной лодке надо иметь хорошие локаторы. — Лапик съел кусок колбасы, замер, прислушиваясь к тому, что происходит внутри, проговорил огорченно: — А ведь ты прав. Мыло пополам с пропущенной через мясорубку туалетной бумагой.
— Хорошо, если эту бумагу еще не использовали по назначению…Гайдаровская колбаса.
— Ныне все — гайдаровское. И мы, Юра, с тобой — тоже гайдаровский продукт. Тимуровцы. — Лапик потянулся своей стопкой к стопке Бобылева. — Будь здоров и не кашляй!
— И ты не кашляй. — Бобылев выпил настойку залпом, ему не был важен вкус, важно действие, которое производят крепкие напитки, то приятное теплое оглушение, в котором притупляется реальность, жизненные углы становятся менее острыми, даже дышать делается вроде бы легче; Лапику же, наоборот, важен был вкус, а точнее, послевкусие, та горчина, что остается на языке, словно бы прилипнув, держится на нёбе, обжигает глотку и пищевод. — А хочешь, я вообще возьму тебя в свою компанию? — резко, в упор, спросил Бобылев.
Лапик даже спрашивать не стал, что это за компания, главное не это, главное, чтобы к скудному фельдшерскому заработку его замаячил постоянный приварок, а там… Там видно будет.
— Бери, от хорошей компании я не откажусь, — прикрыв глаза, Лапик кивнул: он изучал послевкусие напитка, хотел понять, чего надо в настойку добавить, а чего, наоборот, убавить.
— Через два дня я зайду за пистолетиком, — сказал Бобылев. — Добро?
— Заходи, буду рад тебя видеть.
— Успеешь сделать?
— Я же сказал… Дуреха будет не хуже немецкого «вальтера».
— Не надо, чтобы плевался по кривой за угол шкафа, надо, чтобы по прямой бил точно в десятку.
— Насчет десятки не ручаюсь, но в девятку будет бить обязательно.
Через пятнадцать минут Бобылев покинул жилье Лапика, выглянув из подъезда, посмотрел влево, посмотрел вправо, ощупал глазами людей, пространство, остановившийся неподалеку от дома трамвай, припаркованную к тротуару легковушку, проверил, нет ли среди прохожих и пассажиров трамвая горбоносых чеченцев, поднял воротник куртки, на глаза натянул американскую синтетическую кепку с надписью «Минессота» и зашагал по тротуару к широкой, на которой делали конечный круг троллейбусы, площади.
Работа по сколачиванию «товарищества с ограниченной ответственностью» началась.
Через двадцать минут он уже находился на квартире у Пыхтина — тот, огромный, гибкий, с могучими плечами, ходил по полу босиком, вскидывал ноги и бил ступнями по точкам, намеченным карандашом для удара — на стене, на полированном боку шкафа, на серединной перекладине оконной рамы, — входная дверь в квартиру была открыта — Леша Пыхтин не боялся никого, никаких разбойников и дверь квартирную почти никогда не запирал на замок.
Бобылев невольно поморщился: «Однако…»
— А вот и ты, Юр, — не оборачиваясь проговорил Пыхтин, словно бы давно ждал Бобылева, сделал огромный кенгуриный скачок и резко, изо всей силы ударил своей железной ступней в высокий оконный карниз, на котором висела штора — чуть-чуть не достал.
— Однако, — на этот раз вслух произнес Бобылев, — не сдержался.
— Очень не хочется жиреть, закисать, — сказал ему Пыхтин, — вот и стараюсь держать себя в форме.
Он сделал два длинных резких удара ногой, Бобылев невольно поежился — таким копытом можно проломить грудь кому угодно, даже ломовой лошади. Не выдержал, отвел взгляд в сторону, увидел в хорошей буковой рамочке, под стеклом, фотографию бравого Алексея Пыхтина: тот был снят в полевой форме, с автоматом через плечо, с сержантскими погонами, при ордене и двух медалях, одной нашей и одной афганской, на лице — веселая людоедская улыбка, зубы что клавиши у фортепьяно, колючую проволоку вместо саперного резака перекусывать можно, глаза сощуренные, пьяноватые — немало, видать, кровушки пролил Леха Пыхтин в далекой пыльной стране.
Минуты через три Пыхтин закончил разминку.
— Садись, чего стоишь, как столб в африканской тундре? — сказал он гостю.
— А что, в Африке есть тундра?
— В Африке есть все. Не стой, возьми себе стул, сядь.
— Твоим изображением лучше стоя любоваться, — Бобылев как-то кособоко, по-инвалидному приподнял одно плечо, — вот и стою.
— Изображение как изображение, — проворчал Пыхтин довольным тоном, — ничего в нем нового.
— Оно, знаешь, неординарное. — Бобылев медленно, по слогам выговорил неудобное, какое-то деревянное по своему строению слово.
— Ну ты и даешь! — Пыхтин не нашелся, что и сказать.
— Выпить хочешь? — неожиданно спросил Бобылев.
— Не пью, — жестким тоном отозвался Пыхтин, — совсем не пью. Ни грамма, ни полграмма, ни вот столько. — Он свел вместе два пальца, стиснул их. — В рот не беру.
— А тут, — Бобылев покосился на снимок в буковой рамочке, — тут ты вроде бы под газом.
— Так это Афган. В Афгане мы пили все. В основном «ватановку». «Ватани» по-местному родина, а «ватановка» — родимая. Пили мы родимую по-черному. Без спиртного там запросто можно было заработать дырку в брюхе либо вообще загнуться. От разных микробов, лямбий-блямбий, гепатита, пыли, грязи, холеры — от всего, что там было. А было в Афгане все. Лекарство же существовало одно — водка.
— Тут ты хорош, — Бобылев ткнул пальцем в снимок, — как минимум, бутылку оприходовал.
— Медаль только что получил. «За отвагу». Из Баграма в Кабул нас специально привезли на вертолете. Пятеро нас было. Каждому сделали такой снимочек и налили по стопке спирта-ректификата. В Кабуле мы купили пять бутылок водки и наелись так, что стоять на ногах не могли.
— Пятеро таких здоровяков да по бутылке на нос не осилили? — Бобылев с сомневающимся выражением в глазах покачал головой.
— Дело в том, что это была не просто водка, а водка, в которую было напихано множество всяких пилюль — анальгина, стрептоцида, пургена, тетрациклина, еще какого-то хренина, смесь получается просто оглушающая — намостырились дуканщики по этой части. А некоторые вообще «коньяк» делали — добавляли в водку отвар табака. Устоять против такого зелья никто не мог, даже боевая машина пехоты. На что уж крепкая штука — железная, бронированная, а и то гусеницы теряла… В общем, в Афганистане я всякой гадости попробовал, пил все, что было способно пролезть в стакан, а потом переместиться в горло, и норму свою выпил, — он попилил себя по шее ладонью, — даже более — переполнился… Но когда выводили войска, пересекли, значит, границу, в Ташкенте выпили в последний раз. После этого я завязал узелок и затянул его покрепче. Вот и все.
— Ты, Леха, как относишься к нынешней власти? — Умеет же Бобылев задавать неожиданные вопросы.
— К демократам?
— Ну!
— А кто к этим педикам относится хорошо? Нахапали миллионы, деньгами уже объелись — понос от обжорства не прекращается, — а о людях забыли. Люди с голоду мрут как мухи. Дали бы мне автомат — вспомнил бы Афганистан, пошел бы против них, всех бы полил свинцом… От краснодарского мэра до небожителей, окопавшихся в Кремле.
— А к коммерсантам разным, палаточникам, бизнесменам как относишься?
— Точно так же.
— Значит, мы с тобою одинаково мыслим. Два сапога — пара.
— Интересная хренотень, — Пыхтин засмеялся, — и чего ты предлагаешь?
Он словно бы что-то почувствовал, двухметровый афганец Пыхтин, нюх у него был хороший, знал он, что чем пахнет и откуда доносится запах — Афганистан действительно научил его многому.
— Что делают с ворьем, если его развелось слишком много?
— Трясут.
— Правильно. Пыль столбом должна стоять до небес. Так, чтобы облаков не было видно. Вот это я и предлагаю сделать.
— Дельная мысль, но ее трэба разжуваты.
— Могу разжевать.
— Я не про то. Разжевывать ничего не надо, и без того все понятно, а вот время, чтобы идея в брюхе, в желудке, улеглась, необходимо.
— Ладно. Ну а в целом, в главном ты это дело как, поддерживаешь?
— В целом — одобрям-с! Тряхнуть современных ворюг — что может быть лучше для бывшего душмана!
— Жди меня через пару дней, — Бобылев сдвинул рукав куртки вверх, обнажая циферблат часов, — в это же время.
Машина закрутилась, колеса ее сделали первые обороты, механизм залязгал, загрохотал, задымил… Бобылев напористо взялся за дело — он сколачивал боевую группу, добывал оружие, искал подходы к местной воинской части, к прапорщикам здешним, чтобы обзавестись стволами помощнее; Шотоев не отставал от него — занимался юридическим оформлением нового «товарищества», — и тоже, как и Бобылев, преуспел в этом.
От Бобылева Шотоев, как и обещал, отвел кинжалы горцев — два мрачных молодых человека на следующий день после его встречи с аксакалами рассчитались за комнату, которую снимали в частном доме на улице Красных Партизан, — сохранилась в кубанской столице и такая улица, несмотря на суматошные веяния времени и страсть новых хозяев жизни к переименованиям, сели в старый, чадящий сизым дымом жигуленок и отбыли домой.
Как это удалось сделать Шотоеву, неведомо никому — то ли он знал неведомое волшебное слово, то ли откупил Бобылева деньгами, хотя горцы — не те люди, которых можно взять деньгами (значит, к деньгам было добавлено еще что-то, очень весомое), то ли надавил на родственников убитого через своих родственников — никому это, кроме Шотоева, не было ведомо. Может быть, только Аллаху — богу Шотоева.
— Спасибо тебе, брат, — узнав об этом, благодарно и растроганно пробормотал Бобылев, сжал обеими руками руку Шотоева, — спасибо! Век не забуду. Умирать стану — обязательно вспомню об этом с благодарностью. Я — твой должник.
Шотоев внимательно и спокойно поглядывал на него, пошевеливал густыми бровями, похожими на маленькие шкурки свирепого дикого зверька — содрали их с неказистых хищников, хорошенько высушили и прилепили на лоб Шотоеву, — и ничего не говорил. Так он ничего и не сказал Бобылеву, хотя тому очень хотелось узнать, сколько он стоит и вообще почем ныне свобода на Руси для таких бедолаг, как он?
Кроме фельдшера городской больницы Семена Лапика и красавца Лехи Пыхтина, Бобылев нашел еще хорошего водителя — бывшего автогонщика, взявшего однажды призовое место на всесоюзных соревнованиях в Риге, но потом поломавшегося на тренировке Диму Федорчука, а Шотоев привел в создаваемое товарищество своего двоюродного брата Казбека Сараева — Кешу, как он называл его.
Посидев над списком, повидавшись с людьми — для этого собрали специально вечеринку в ресторане, расположенном в живописном месте, у воды, с белоснежными мазанками, крытыми соломой, обнесенными плетнем, на колах которого красовались глиняные горшки, крепко выпили — кроме, естественно, афганца, насмешливо поглядывавшего вокруг, — ему нравилось быть в пьяной компании трезвым, — и Шотоев, удовлетворенно кивнув, сказал Бобылеву:
— Ну что… С таким народом дело можно уже начинать.
— Не мало ли нас? Может, еще пару человек подыщем?
— Конечно, подыщем, но для начала хватит и столько. Дальше видно будет. По ходу дела будем, в общем, расширяться.
— Ладно, начинать, так начинать. — Бобылев вытянул жесткими, азартно подрагивающими пальцами сигарету из пачки, небрежно брошенной на стол Шотоевым, взял два фужера, один налил до краев, другой наполовину, тот, который был налит до середины, придвинул к Шотоеву, полный взял сам. — Ладно…
Шотоев сощурился насмешливо, в синих глазах его замерцал холод.
— А мне чего налил только половину?
— На полном не имею права настаивать. Наливать полный стакан — это сугубо русская традиция.
— Ну, горские традиции — тоже не такие усеченные. — Шотоев взял бутылку, наполнил фужер водкой, край в край, ровно.
— Прошу прощения, — виновато проговорил Бобылев.
— Это я на будущее, — сказал Шотоев, — чтоб знал.
— Водка всклень — на штаны пролить можно.
— Не путай меня с гимназистами подготовительного класса. — Шотоев пожевал твердыми губами, аккуратно подхватил фужер за пятак ножки, потянулся за четвертушкой лаваша — мягкой, очень свежей лепешки, обернул ею болезненно-хрупкий хрустальный стоячок ножки, пробормотал: — Водку на штаны? Никогда. Теперь… теперь можем выпить.
Пить он умел действительно мастерски, по-гусарски лихо, ни одна капля не пролилась у него из фужера на скатерть, потом смачно поцеловал донышко и поставил посудину на стол.
— Так, например, пил русский человек, гусар Денис Давыдов.

Глава третья

Осень на Кубани выпадает всякая: бывает, она мало чем отличается от лета — такая же жаркая, звонкая, с растекающимся на добрую половину неба солнцем, с птичьим гомоном и рядами крупного, дразняще аппетитного винограда, глядящего на дороги из-за плетней; бывает и грустной, очень похожей на подмосковную, когда увядание природы происходит на глазах и голые деревья обязательно вызывают озноб и боль, как вызывает боль всякое умирающее существо, по ночам долго не спится, в голову лезут разные тяжелые мысли, но потом снятся светлые детские сны, рождающие горькое чувство; бывает осень и черная, резкая, с ветрами и секущими разбойными ливнями…
Тогда по ночам на небе пропадают звезды, словно их кто-то ворует, и очень низко, задевая за деревья и оставляя на них лохмотья неряшливой плоти, носятся облака, мокрые тополя, кряхтя от ветра и ревматических болей, сбрасывают на землю целые дожди — если попадешь под порыв ветра, то мигом сделаешься мокрым, от макушки до пяток…
В черную безрадостную ночь группа Бобылева вышла на первое дело — решили тряхнуть торговца турецкими дубленками — ростовского грека, имевшего связи не только в Турции, но и у себя на исторической родине, и в Ливане среди тамошних армян, и в Израиле. Заелся торгаш, «мерседес» трехсотой модели купил себе — вызывающе серебристого, с жемчужным отливом цвета, жена его ездит на «форде», дочка на новеньких «Жигулях» девятой модели… Совсем охренел мужик!
— Из этого грека пора сделать лобио с подливкой из собственного сока, — угрюмо проговорил Бобылев, рассматривая продукцию Семена Лапика — австрийский пистолет, стреляющий теперь патронами от малокалиберной винтовки, с длинным, мало чем отличающимся от заводского глушителем, навернутым на ствол… Потом взял в руки ракетницу, которую Семен переделал не под ружейный, а под боевой автоматный патрон. Автоматные патроны и достать оказалось легче и были они убойнее всякого гусиного или утиного заряда. — от охотничьих же патронов только дыма да грохота было много, а пользы мало… — Либо превратить грека в гуляш, — добавил Бобылев прежним мрачным тоном, — это тоже будет неплохо.
Бобылев сам пристрелял новоиспеченный малокалиберный пистолет — прилепил к забору клочок газетной бумаги и дважды навскидку выстрелил в него. Оба раза попал. Похвалил работу Лапика:
— Молодец!
Лапик вообще имел золотые руки — мог из гвоздя сделать отмычку для сложного сейфа, из скрепки — циркуль, из ржавой полоски железа и двух мутных стекляшек — вполне сносный бинокль, из старого ножика — «шестеренку», убойное, очень грозное оружие воровского мира — финку о четырех лезвиях и так далее. Рукастый человек Лапик присутствовал при процедуре приемки.
— Я рад, что ты рад, — произнес он довольно: понравилось, что его похвалили… Поэт! А может, он говорил не как поэт, может, поэты говорят по-другому, этого Бобылев не знал. Ничего не сказал в ответ, промолчал.
К греку поехали втроем: Пыхтин, Бобылев, за рулем — Федорчук. Федорчук совершенно не был похож на гонщика, какого-нибудь Сенну или Шумахера, — невысокого роста, хлипкий, с узкой грудью и узкими плечами, из породы тех, кто до самой старости остаются мальчишками, щенками, — но машиной, рулем владел на «пять». Конечно, надо было бы взять с собой четвертого человека, шотоевского кузена, но тот отбыл в Среднюю Азию и пока еще не вернулся, Бобылев поиграл желваками, — недоволен был — и сказал тихо и жестко:
— Поедем втроем. Понять, что к чему, как надо действовать, мы сумеем и втроем.
— В тусклом свете фар плясал дождь — крупный, неприятный, от асфальтовых выбоин, в которых вода не задерживалась, стекала в уличные решетки, поднимался желтоватый грязный пар, с тополей и лип ветер сдирал последнюю листву, та тяжело шлепалась на землю, сверху сыпались обломки черных сгнивших веток, улицы были пустынны, не ходили даже полуночные трамваи, которые, казалось, вообще не имели привычки отдыхать, в эту хмурую осеннюю ночь все живое забилось в теплые углы, затихло, попряталось там.
— Ну и погода, — не удержался от реплики Федорчук, он все молчал, аккуратно объезжал лужи, боясь угодить в скрытую водой яму, сейчас не выдержал, заговорил, покачал удрученно головой.
— Хорошая погода, — отозвался на это Бобылев мрачным тоном. Он сидел рядом с водителем, подняв воротник куртки и посасывая чинарик «Примы» — родной отечественной сигареты, которую ценил выше заморских «кэмелов», «кентов» и «мальборо»; с крепкой, сводящей скулы «Примой» ему легче думалось, и вообще он чувствовал себя с этими сигаретами человеком, не то что с разным хваленым американским дерьмом (он так считал и так говорил — «дерьмо», так и больше никак), у которого нет ни крепости, ни вкуса. Недовольно шевельнул плечами: — Самый раз погода для наших дел.
— На гонках в такую погоду часто разбиваются, асфальт превращается хрен знает во что — он будто бы маслом бывает намазан, — сказал Федорчук и, поняв, что сказал не то, втянул голову в плечи.
Торговец дубленками по фамилии Попондопуло жил хоть и в центре, но в районе глухом — рядом находился завод, обнесенный бетонным забором, жилые дома стояли друг от друга далеко, так что, если грек и захочет позвать на помощь, подмога придет нескоро.
Жил грек на втором этаже — это тоже было удобно, — и шмотки нетяжело таскать, и скорость они в деле не потеряют, — на все про все они имели ровно семь минут, как подсчитал Бобылев, восемь минут уже были критическими, а десять — завальными.
Въехали прямо во двор. Двери подъезда выходили на детскую площадку, парадные, выводящие на улицу, были наглухо заколочены. Остановились под большим развесистым деревом — старым грецким орехом, чей толстый черный ствол промок, кажется, насквозь.
В доме не горело ни одного окна, спал дом целиком, с первого этажа по пятый, хотя, если приглядеться потщательнее, в последнем подъезде, под самой крышей, слабо светился ночничок, окно мерцало таинственно и, наверное, поэтому его так яростно захлестывал дождь, старался залепить грязью, сделать слепым.
— Картина Репина «Не ждали», вот как это называется. — Пыхтин ухмыльнулся.
— Картина Репина «Приплыли», — поправил его Бобылев, повернулся к водителю: — Развернись носом на выезд, мотор не глуши, пусть крутится на малых оборотах.
— Все, бригадир, будет, как велишь, — успокоил Федорчук старшого, — не тревожься.
— Пошли! — скомандовал Бобылев Пыхтину. — Помни только — у нас есть семь минут, понял? — Первым вошел в подъезд, скудно освещенный тусклой пятнадцатисвечовой лампочкой.
Хоть и теплилась жизнь в лампочке едва-едва, а и ее слабенький свет показался Бобылеву лишним, рукояткой ракетницы он стукнул по лампочке. Лампочка хлопнула слабенько, еле слышно, со звоном просыпалась под ноги и в подъезде все стало мрачным, черным, еле различимым, темнота дома слилась с темнотой улицы.
Бесшумно поднялись на второй этаж, где жил богатый грек Попондопуло. Тут также горела лампочка-пятнадцатисвечовка. Бобылев глянул на нее, словно бы не понимая, откуда она тут взялась, провел пальцем по двери квартиры — дверь была хлипкая, чуть перекошенная внизу, и Бобылев, не удержавшись, поцокал языком: богатый человек Попондопуло на деньгах сидит, на деньгах лежит, одеялом, сшитым из денег, накрывается, а вот железную дверь себе что-то не удосужился поставить.
Ошибочку допустил товарищ Попондопуло, и эта ошибка в его жизни будет последней. Бобылев выразительно глянул на Пыхтина:
— Лех-ха!
Тот молча наклонил голову, отошел от двери на два шага — ровно настолько позволяло узкое пространство лестничной площадки, и, оттолкнувшись ногой от противоположной стены, совершил резкий прыжок вперед, врубился плечом в дверь квартиры Попондопуло.
Дверь с треском оторвалась от петель, из пазов вывернулись два замковых языка, один, отлитый из порошкового сплава, переломился пополам, дверь влетела в прихожую квартиры и шлепнулась на пол. Пыхтин влетел в квартиру следом за дверью. Бобылев также шагнул в прихожую, включил свет — под потолком загорелась богатая хрустальная люстра, звякнула своими сверкающими висюльками, или, как их лучше назвать, — бирюльками?
В ту же секунду из комнаты выметнулся хозяин — маленький, лысый, с торчащими неряшливо, будто мочалки, в обе стороны остатками волос, в цветных, ниже колен, трусах, прокричал визгливо:
— Чего надо?
Пыхтин опередил Бобылева — выстрелил в грека первым, пуля всадилась хозяину в горло, он удивленно распахнул глаза — до сих пор не понял дядя, что происходит, притиснул к шее обе руки, крепко сдавил, перекрывая самому себе воздух, и тихо, всем телом, пополз вниз, на пол.
Сквозь пальцы брызнула кровь, через мгновение хлестнула струей, Попондопуло сжал рану еще сильнее, дернулся на полу раз, другой, и тогда Пыхтин, обрывая страдания грека, нагнулся и выстрелил ему в рот, резко отшатнулся назад, чтобы не испачкаться в крови.
Собственно, это был не тот выстрел, что обрезает мучения, это был контрольный выстрел — не дай бог, если в этой квартире останется кто-нибудь в живых. Это будет свидетель, а свидетелей оставлять ни в коем разе нельзя.
Попондопуло дернулся еще раз, скорчился на полу, как ребенок, и затих.
— Леха, быстро в левую комнату! — свистящим шепотом скомандовал Бобылев. — Я — в правую! — Увидел, что из-под двери справа пробилась полоска электрического света, только что было темно, а сейчас зажглась полоска, — метнулся туда, ногой ударил по двери, засек, что с кровати поднимается тонколицый, с круглыми девчоночьими глазами мальчишка лет десяти, выстрелил в него из ракетницы.
Автоматная пуля, выпущенная из ствола, обладала большой убойной силой, снесла мальчишке половину головы — только что с кровати поднимался живой мальчик, таращил испуганно глаза на незнакомого дядьку, и вдруг через какие-то считаные миги его не стало, вместо него на кровати сидела безголовая окровавленная кукла. Бобылев мельком глянул на куклу — тут контрольного выстрела делать уже не надо, потянул за низ тонкий, набитый пухом матрас и накрыл им безголового мальчишку — нечего на нервы действовать!
Увидел видеомагнитофон, рядом — полтора десятка кассет с фильмами, выдернул шнур магнитофона из розетки. Видеомагнитофоны — товар ходовой, надо взять, глянул на марку: машина японская, «хитачи». Услышал за спиной два негромких хлопка — кого-то из домочадцев грека пристрелил Афганец.
Молодец Леха, ни секунды не раздумывает, когда надо стрелять, автоматически нажимает на спусковой крючок — этому его научила война, не то ведь есть люди, которые, прежде чем нажать на курок, маются, потеют, прикладываются губами к иконе, просят прощения и только затем, потные, с дрожащими руками и коленями совершают выстрел. Бобылев презирал, более того, он ненавидел таких людей.
В детской комнате дорогих вещей быть не может и уж тем более не может быть денег, а у грека дома должна быть хорошая сумма в долларах, деньги, как правило, хранятся там, где обитают взрослые. Держа магнитофон в одной руке, ракетницу в другой, Бобылев метнулся в соседнюю комнату.
Посреди комнаты стояла на коленях старая, с седыми космами женщина и моляще протягивала к Афганцу руки, бормотала что-то, но что именно, понять было невозможно, слова от страха у нее слипались друг с другом, путались, сливались в нечленораздельное мычание, старуха сделала на коленях один шажок к Пыхтину, потом другой, потрясла руками. Тот засмеялся негромко, мотнул головой:
— Ты лучше покажи, где у вас золото лежит, тогда мы сможем разговаривать, а так… Так — нет.
На полу, откинутая выстрелом к стене, лежала еще одна жещина, не такая старая, как та, что стояла на коленях, но и не такая молодая, чтобы на нее можно было польститься. Из-под байковой рубашки выглядывала полная, с синеватыми венами, нога. Бобылев понял — это дочка грека.
— Ну где, бабулька, золото? — ласковым тоном спросил Пыхтин. Улыбнулся широко, обнадеживающе, старуха всхлипнула, сделала на коленях два крохотных шажка и потыкала пальцем в книжную полку. Пыхтин, не отводя пистолета от бабки, отступил чуть назад и запустил руку в полку, в довольно глубокое нутро, набитое книгами и сине-белыми фарфоровыми поделками, среди которых находилась гжельская сахарница. — Очень хорошо, — пробормотал он одобрительно.
Пыхтин уже понял, что золото находится в этой сахарнице, одним пальцем сковырнул с нее крышку, запустил внутрь пальцы.
— Ну что? — спросил Бобылев.
— Есть! — радостно вскричал Пыхтин. — Есть желтизна, любимый металл проклятых империалистов. А баксы, бабка, где? Где они? Не заставляй нас искать, иначе мы все это, все, — он обвел рукой забрызганную, пахнущую кровью квартиру, — перевернем вверх дном. Тебе ведь, бабка, убирать придется!
Про то, что здесь уже лежат трое убитых, а квартира больше напоминает цех по разделке мяса, чем жилье, тут пахнет свежей кровью, пороховым дымом, смертью, разорванными пулями внутренностями, еще чем-то, очень дурным, Пыхтин не говорил, он словно бы не видел ничего этого.
— А баксы где? — вторично вскричал Пыхтин.
Бабка снова сделала два крохотных шажка на коленях, подняла плоское, размазанное страхом лицо с торчащими во все стороны космами волос, промычала что-то невнятно. Глаза у нее наполнились слезами.
— Она не знает, что такое баксы, — догадался Бобылев.
— Ну доллары, доллары, американские рубли, бабка… Понимаешь? Зелененькие такие, цвета щавелевого супа. Где они? — Пыхтин затряс одной рукой, соображая, как же изобразить долларовую бумажку, ее цвет, ничего путного не придумал и прорычал грозно: — Не придуряйся, бабка, тебе хорошо знакомо, чего это такое и с чем их едят — баксы…
Старуха размазала слезы по щекам, всхлипнула и показала пальцем на тумбочку.
— Тут? — Пыхтин так резко дернул дверцу тумбочки, что чуть не оторвал ее. Бабка оказалась права: в тумбочке, в полиэтиленовом пакете лежали доллары, много долларов, несколько пачек, перетянутых цветными резинками. — Ого! — воодушевленно воскликнул Афганец. — Здесь целый клад баксов, тысяч двенацать, не меньше.
— Время! — напомнил Бобылев.
— Еще где деньги? Где деньги? Ну! — Пыхтин громко щелкнул курком, металлический звук этот отозвался в глазах бабки страхом, полыхнули там далекие темные огоньки и угасли, старуха еще по годам войны знала, что такое оружие, щелканье курка и выстрел в упор — а с такого расстояния мозги веером выносит на стенку. — Наши где деньги, русские? Мани!
Закусив вставными зубами беловатый сморщенный язык — у старухи плохо работал желудок, — бабка ткнула пальцем в другую полку, Пыхтин проворно подскочил к ней, старуха всем корпусом развернулась за ним следом, промычала что-то слезное, молящее. Бобылев не разобрал, что она там изобразила, а Пыхтин разобрал, махнул раздраженно рукой, останавливая бабку, вытряхнул с полки десяток книг, лицо его исказилось. Вторую половину полки занимала фотография лысого пряника, который выскочил к ним в прихожую; наклеенная на картонку, она входила в полку враспор, очень плотно и была отодвинута от стенки к стеклу. Пыхтин, не поняв фокуса, зло повернулся к бабке, рявкнул:
— Ты что, старая ведьма, вздумала нас за нос водить?
Та испуганно мотнула головой, замычала безъязыко и показала пальцем на фотоснимок.
— Здесь? — Пыхтин с неверящим видом выдернул из полки картонку, швырнул ее на пол. За картонкой аккуратным штабельком, в банковской бумажной перевязи, лежали пачки денег. — Молодец, бабулька! — похвалил старуху Пыхтин, постарался ухватить столько денег, сколько их могло вместиться в руку. — Ты заслужила легкой смерти, старая, мучать тебя не будем.
Афганец вопросительно глянул на Бобылева, тот в ответ кивнул согласно и тяжелым неторопливым движением поднял ракетницу. Бабка не видела его — Бобылев стрелял ей в затылок. Нажал на спусковой крючок, поморщился от резкого, с железным запахом дыма, вымахнувшего из ствола, пуля отбила бабку к отопительной батарее, ткнулась старая головой в металл, вывернула из-под себя крючковатую натруженную руку с искривленными ревматическими пальцами и в агонии потянулась к Бобылеву. Тот поспешно отскочил, выругался:
— Вот сука! Мертвая, а с собой живого утащить хочет.
Афганец легко перемахнул через тахту, рядом с которой лежала женщина помоложе, спросил у Бобылева:
— Может, добить?
— Чего тратить патроны, Леха? И без нас сдохнет, если еще не сдохла. Всё, уходим. — Тут лицо у Бобылева неожиданно дернулось, он вспомнил, что нарушает собственную же инструкцию, и проговорил глухо, словно бы одной половинкой рта: — А ты прав, Леха, контрольный выстрел никогда не помешает. Добивай ведьму и — уходим!
Афганец выстрелил в голову женщине, потом выстрелил в бабку, в коридоре Бобылев выстрелил в хозяина, с лица которого так и не исчезло испуганно-удивленное выражение — это был третий выстрел в грека; кроме видеомагнитофона они взяли с собой японский телевизор, два приемника «грюндик», один побольше, другой поменьше, Бобылев заскочил в детскую комнату, из стопки видеокассет выдернул четыре штуки, глянул на названия, поморщился: две кассеты были с детективами — это годилось, на одной было написано «триллер», Бобылев не знал, что такое триллер, и решил узнать — а вдруг что-то стоящее? К четвертой кассете была приклеена фабричная полоска бумаги «Ну, погоди!». Бобылев выругался, швырнул кассету на пол — мультфильмы он не любил, от разных рисованных гадостей у него болела голова, а на зубах возникало нехорошее свербение, — ударом ноги загнал «Ну, погоди!» под кровать.
Глянул на часы, стоявшие на столе — время, время! Выругавшись, выскочил на лестничную площадку, скомандовал хрипло:
— Леха, ты выше меня ростом, кокни лампочку!
Афганец потянувшись тюкнул лампочку рукояткой пистолета, та гулко хлопнула, обрызгала людей стеклянным дождем. Пыхтин выругался.
— Время, Леха! — напомнил ему Бобылев. Первым рванулся по лестнице вниз, неся с собой видеомагнитофон и два приемника, Афганец двинулся следом, перешагивая сразу через три ступеньки, — в темноте он ориентировался по-кошачьи точно, видел, как на свету, — аккуратно неся в руках японский, с большим экраном телевизор.
В машине он поставил телевизор на заднее сиденье, с кряхтеньем разместился рядом.
— Напшут, как говорят поляки, — пробормотал он довольным тоном, — что означает: на большой скорости вперед!
Федорчук рванул с места, едва Бобылев хлопнул дверцей, забуксовал на грязной проплешине, несколько метров проехал боком, нырнул в узкий проход, соединяющий противоположный конец двора с улицей, осветил фарами шатающуюся, насквозь промокшую фигуру ночного гуляки, бредущего по выщербленному асфальту, ловко объехал глубокую, с пузырящейся водой рытвину и дал газ — ему хотелось как можно быстрее покинуть место, о котором, вполне возможно, завтра заговорит весь город.
— Не торопись, — неожиданно мягким тоном, приводя водителя в чувство, произнес Бобылев, — за нами никто не гонится. — Добавил, невольно усмехнувшись: — Пока не гонится.
Гулко сглотнув слюну, Федорчук потряс головой, показывая старшому, что все понял, и сбавил скорость.
— Я думаю, милиция туда до утра вообще не заявится, — знающе проговорил Пыхтин, — жильцам до сих пор снится шум дождя, на грохот в подъезде они не обратили никакого внимания, так что вряд ли кто из них будет вызывать мусоров.
— Не скажи, не скажи, — покачал головой Бобылев, — советские жильцы — самые бдительные жильцы в мире.
— Ага, Россия — родина слонов, пингвинов и баобабов.
Впереди мигнул синий маячок милицейской машины, Бобылев мигом подобрался, выдернул из кармана ракетницу, вложил в ствол патрон. На щеке у него — левой, которую видел сидевший сзади Пыхтин, — задергался крупный желвак.
— Не спеши, Дима, — предупредил Бобылев водителя, — главное — не привлекать внимания ментов. Это — обычный патруль.
Милицейская машина медленно проехала мимо.
— А чего это они с мигалкой разъезжают? — поинтересовался, ни к кому не обращаясь, Пыхтин. — Хотят, чтобы их видели издалека?
— Опасаются. Боятся в случайную разборку попасть. Предупреждают, чтобы все разбегались. Нас вот предупредили…
— Да мы ничего и не сделали.
— Вот именно. Тихо-тихо постреляли, тихо-тихо смылись, а все остальное — не в счет.
— Как прошла операция, шеф? — Водитель почтительно назвал Бобылева шефом. — Как оцениваете ее?
— На три балла.
— Чего так мало? Вроде бы все в порядке.
— В порядке-то в порядке, да не очень, — Бобылев неожиданно сдавил зубы, желвак не замедлил вспухнуть под кожей левой щеки — мускулистый, крупный, неровный, — во-первых, мы никого не поставили на лестничной площадке на стреме — это ошибка, нас любой школьник с детским ружьецом мог взять на арапа… Во-вторых, внизу тоже надо было поставить человека, чтобы прикрыл нас, ежели что, а в-третьих, нужны две машины, одной мало. На одной только куриные ноги возить, А если бы мы разжились богатым хрусталем, на чем бы мы его везли? А если бы телевизоров было не один, а шесть? А видаков… — он стукнул пальцем по видеомагнитофону, лежавшему у него на коленях, — видаков штук двенадцать? А? Что в таком разе делать? Везти трофеи на трамвае?
— Ты прав, надо расширяться, — сказал Пыхтин.
— Я об этом намекнул Шотоеву — он не понял меня.
— Но как бы там ни было, почин сделан, — аккуратно пригибаясь, боясь головой всадиться в крышу тесного сумрачного жигуленка, проговорил Пыхтин.
— Да, почин сделан, — согласился с ним Бобылев, — и за это стоит выпить. Доберемся до хазы — накроем поляну. Не гони, не гони, — вновь предупредил он Федорчука. — Когда человек нервно гонит машину — сразу видно: с дела едет. Ты думаешь, менты — не хитрые? Это очень хитрые люди. Так что, кумекай, Дима, работай черепушкой! Это еще никому не мешало. — Бобылев сделался необыкновенно говорлив, ни Пыхтин, ни Федорчук раньше его таким не видели и не сразу поняли, что старшой их (а он и характер имел покруче, чем они, и внутренней стали накопил побольше, и годов на жизненном счету у него было немало) — такой же уязвимый человек, как и они. Состоит из такой же плоти, что и все, из тех же мышц и костей, имеет такие же, никуда не годные, донельзя расшатанные нервы.
Пыхтин первым сделал это открытие и понимающе улыбнулся; Федорчук, догадавшийся об этом чуть позже, лишь неопределенно приподнял одно плечо — совсем не думал он, что в мрачном жилистом Бобылеве может оказаться что-то бабье…

Глава четвертая

У Шотоева имелось немало знакомых среди юристов — им только деньги плати и они оформят что угодно на кого угодно, утвердят устав и зарегистрируют где надо, любую организацию — товарищество по производству навоза, акционерное общество по заготовке воздуха либо наблюдению за сменой времен года, чтобы не путались люди и зима не шла позади лета, частное предприятие по изготовлению мыльных пузырей и контору, занимающуюся пересчетом облаков на небе — что угодно, словом. Поэтому сложностей с регистрацией нового товарищества с ограниченной ответственностью — ТОО «Горная сосна» (название довольно милое, ни к чему не обязывающее) у Шотоева не возникло.
Генеральным директором товарищества Шотоев сделал себя, коммерческим директором — Кешу, Бобылева же, поразмышляв немного, назначил техническим директором.
Спектр деятельности новорожденного товарищества был широк: от продажи «сникерсов» и «баунти» в палатках Кубани до мытья золота в горах Адыгеи, Колымы и Чукотки и перевозок грузов по воздуху в страны Латинской Америки.
Юрист, оформлявший документы, приняв от Шотоева толстую — с переплатой, — пачку денег, почтительно склонил голову:
— Всегда к вашим услугам. Если понадобятся нотариальные услуги — также имею возможность…
— Понадобятся, — не дал ему договорить Шотоев, — еще как понадобятся.
— В оформлении квартир, доверенностей, разводов, наследства, — юрист, молодой человек с загорелым лицом, в очках с тяжелой профессорской оправой, пытливо глянул на Шотоева, — в придании разным бумагам юридического статуса… в общем, вы все понимаете, — молодой человек привычно сохранял академическую строгость, на лице его не было ни одной морщинки, в волосах — ни одной седой нитки, вид был важный, как у депутата Государственной Думы…
— Все понимаю, Михаил Владимирович. — Шотоев так же почтительно, как и юрист, склонил голову: он действительно все понимал, знал, что симпатичный юрист этот запросто — были бы только заплачены деньги, — к Краснодару присоединит город Ростов и проштемпелюет это странное административное образование собственной печатью, заверит Шотоеву копию диплома об окончании Краковского университета, хотя Шотоев не то чтобы в Кракове — даже на границе с Польшей никогда не был, присвоит ему звание заслуженного мастера спорта СССР по академической гребле либо художественной гимнастике, наградит орденом Ленина старого образца и ельцинским крестом, какие вручают ребятам, совершившим подвиг в Чечне… Все будет зависеть от толщины денежной пачки, которую Шотоев выложит за труды праведные. — Все понимаю и принимаю, Михаил Владимирович… Я еще обязательно побываю у вас. — В голове у Шотоева возникали разные варианты, их было много и все они требовали участия юриста, память услужливо подсовывала ему то одно, то другое, но Шотоев устало отмахнулся от всего — юрист ему понадобится непременно, но не сейчас, не сейчас…
Офис юриста занимал бывшую жэковскую контору — унылую комнату с облезлыми обоями и тусклым, давно не мытым окном, на котором стояла сваренная из витых строительных прутьев решетка, изображавшая примитивное солнце: железный треугольник, припаянный к нижней части рамы, испускал вверх длинные крученые лучи, на стене в красочной киотке висел патент, разрешающий гражданину Цюпе Михаилу Владимировичу юридическую деятельность самую разностороннюю… Стол, три стула. Больше ничего в конторе не было.
Позади кресла юриста в стену была врезана дверь. «Раньше там дворники прятали метлы, а сейчас Цюпа оборудовал комнату для отдыха, — отметил Шотоев, — как это было у важных начальников брежневской поры».
Дверь позади кресла бесшумно отворилась и в проеме появилась красивая светловолосая женщина с сочными карими глазами и нежным и каким-то тугим румянцем на щеках. «Ого!» — невольно сделал стойку Шотоев, скользнул по женщине заинтересованным взглядом, услышал, как у него где-то в ключицах, в висках, в животе гулко забилось сердце, а губы, отзываясь на этот сладкий стук, сами по себе растянулись в улыбке.
— Это моя сестра, — поспешил представить женщину юрист, — фамилия такая же, как и у меня, — Галина Цюпа, звучит, как видите, почти артистически. А это — наш клиент, — Цюпа кивком показал на Шотоева, — богатый клиент, благодаря которому мы со временем сможем крепко встать на ноги.
— Очень приятно, — ярко и мило, с двумя ямочками, образовавшимися на щеках, улыбнулась Галина, — и вообще очень интересно посмотреть на богатого человека. А то все галдят — миллионеры, миллионеры, а где они, миллионеры эти?
— Я не миллионер, — Шотоев с виноватым видом развел руки в стороны, — я только учусь…
— У вас все получится, — уверенным тоном произнесла Галина.
— Буду стараться. — Шотоев поклонился и сделал шаг к двери. — Мне пора.
— Галя тоже уходит, — поспешно проговорил Цюпа, — мы уже прощаемся…
Интересно, какие у Цюпы с Цюпой могут быть прощания? «Привет» да «привет» — вот и весь разговор, Юрист наклонился к сестре, нежно поцеловал ее в щеку, Шотоев ощутил, как где-то внутри, неглубоко, в разъеме грудной клетки, у него вспыхнул жаркий огонь, юрист что-то засек своим чутким нутром, пояснил:
— Мы из краснодарских хохлов, я хохол, и Галка хохлушка. Есть краснодарские армяне, есть краснодарские евреи, есть мы — краснодарские хохлы… Типичные причем — с украинской внешностью и местечковой кубанской речью.
Шотоев еще раз поклонился и вышел из конторы. От возбуждения не сразу попал ключом в замочную скважину дверцы в своей «девятке», скользнул за руль, завел мотор. Выжидательно огляделся.
Во дворе обычной разваливающейся «хрущобы», где располагалась контора Цюпы, росли высокие тенистые деревья, среди них два грецких ореха, которые Шотоев называл греческими — орехи были самыми ценными растениями на земле кубанской, ценнее нет, и в Адыгее ценнее нет, и в Чечне, и в Осетии, и в Дагестане — на всем Кавказе, словом. Деревья были старые, с пористой полопавшейся корой и крупными лаковыми листьями, сквозь листья тускло просвечивало серое влажное небо — там, в выси, снова собирался дождь, сбивался в тяжелый угрюмый комок, чтобы пролиться на землю.
Нет ничего хуже такой противной насморочной осени. Шотоев не любил осень.
Отворилась дверь конторы, и во дворе появилась Галина Цюпа — высокая, длинноногая, с улыбающимся лицом.
— Настоящая грация! Будто из кремлевского балета, — восхищенно поцокал языком Шотоев. — Це-це-це! — Перегнувшись через сиденье, распахнул дверцу машины. — Галочка, буду счастлив вас подвезти.
— Уже и Галочка? Так быстро? — проговорила та удивленно, на самом же деле ничему не удивилась, она этих ухаживаний видела-перевидела столько, что… во всяком случае, заранее знала, как будет действовать дальше этот черноволосый, уверенный в себе кавказец с синими глазами и тяжелым раздвоенным подбородком… Расписание это она знала буквально поминутно.
— Канэчно Галочка, — Шотоев специально заговорил с сильным кавказским акцентом, это у него получалось мастерски, — чего тэряться-то?
— Да мне идти совсем недалеко, я и пешком справлюсь.
— Зачем бить ноги, Галочка, когда есть железный конь? — Шотоев хлопнул обеими руками по рулю машины. — Это его обязанность бить ноги, а не наша. Садитесь, пожалуйста. Не раздумывайте ни минуты.
Поколебавшись немного, Цюпа села в машину.
— Очень ловко вы умеете знакомиться с девушками, — сказала она.
Шотоев покрутил пальцами в воздухе, не зная, что ответить.
— Помилуйте… — пробормотал он. — У вас отличный брат.
— Да, отличный, — согласилась Галина.
Шотоев пригнулся к рулю, глянул вверх, на недобро затихшие в ожидании дождя кроны деревьев, лицо его сделалось неожиданно мягким, каким-то мечтательным, в глазах тоже появилось мечтательное выражение.
— Сколько я ни смотрю на греческие орехи — все время восхищаюсь ими…
— Я тоже люблю грецкие орехи. Вы их красиво зовете греческими.
— Йог одним греческим орехом может питаться целую неделю — съест одну штуку и сыт все семь дней. Вот какая это сила! А мы берем сразу четыре десятка и трескаем их, трескаем… А потом жалуемся, что толстеем. Воины Александра Македонского, кстати, носили специальные пояса, набитые ядрами греческих орехов, этими ядрами питались в пути и шли сутками, совершенно не уставая…
— У вас — энциклопедические познания, — Цюпа с уважением посмотрела на Шотоева, — я о таком не то чтобы не слышала — даже не подозревала.
— Какие там энциклопедические, — отмахнулся Шотоев, — с миру по нитке — голому спортивная форма «адидас». В одной книге узнал одно. в другой другое, в третьей третье, потом собрал все вместе…
— И получилась спортивная форма «адидас». — Галина рассмеялась. — Век живи — век учись.
— Куда прикажете вас доставить? — спросил Шотоев, трогая машину с места. Мотор в его «девятке» работал почти беззвучно — раздавался лишь далекий, едва слышный шумок и все, движок был отрегулирован на пять баллов.
— Как куда? Естественно, домой.
— Я понимаю… А адрес?
Галина вновь рассмеялась. Было скрыто в ее смехе что-то радостное, легкое, возбуждающее, что заставляло Шотоева чувствовать себя джигитом, прорывающимся сквозь преграды к своей любимой, — в конце концов, такая женщина, как Галина Цюпа, вполне может стать его любимой, — и если быть честным, он мало отличался от своих товарищей-горцев, ему очень нравились стройные, с золотистыми волосами, румяные блондинки, загадочные, будто бы сошедшие в наш век из века прошлого, милые, тревожащие душу… Она назвала адрес, и Шотоев, нарочито возмущаясь, приподнял руки над баранкой руля:
— И это вы считаете рядом? Это же вон сколько идти!
— Ну не так уж и далеко, как кажется. Дворами, дворами — и через пятнадцать минут я на своем огороде.
В таком разговоре слова и их смысл совершенно не имеют значения, можно говорить о чем угодно, можно вообще обмениваться междометиями, мычанием, жестами — гораздо важнее бывают взгляды, интонации в голосе, улыбки, тот самый подтекст, который никогда не обманывает людей. Это в пухлогубой юности слова что-то значат, на них можно насадиться, словно рыба на наживку, а в жизни такого человека, как Шотоев, — да и в жизни Галины, которая хоть и выглядит радостной, ничего не ведающей девчонкой, но уже знает все, — крючков было много, и разная наживка была испробована, так что слова — это ничто, шелуха, пустая оболочка, составленная из ничего не значащих букв.
Гораздо важнее то, что Галина села к нему в машину, не сделала гордой мины, не махнула пренебрежительно рукой — кавказец, мол, человек не ее круга, как это делают иные дамочки, — и Шотоев был благодарен ей за это.
— Может, желаете прокатиться по краснодарским улицам? — спросил он. — Могу с ветерком.
— Нет, у меня времени, к сожалению, в обрез. Мне — домой.
— Тогда позвольте вам предложить…
— Что?
— Вечером ужин в хорошем ресторане.
— Это сегодня стоит таких денег, таких сумм с нулями, — в голосе Галины появились насмешливые нотки, Шотоев отметил это немедленно, — что не всякий миллионер потянет. — Цюпа сделала в воздухе гибкий кудрявый росчерк рукой.
— Ну, не таких уж и больших, — проговорил Шотоев успокаивающим тоном, — все в пределах разумных затрат. Да и не пойдем мы туда, где очень дорого и очень невкусно. Мы пойдем туда, где цены умеренные, разумные, но зато кухня очень толковая. Ладно, Галочка?
— Галочка? — Цюпа неожиданно по-девчоночьи тонко хихикнула в кулак.
— Вы как солнышко, — произнес Шотоев ласково, — на улице вон какая погода угрюмая, серая, дождик, хмарь, а появились вы — и сразу светло сделалось. Конечно же вы — Галочка. Или же вы имеете что-то против?
— Абсолютно ничего.
— Тогда мы обо всем договорились. В семь часов вечера я заезжаю за вами. Адрес свой вы мне уже дали.
— Пожалуйста, направо, во двор, — попросила Цюпа, когда они почти целиком миновали длинную, полную канав и луж унылую улицу и очутились перед домом, облицованным кухонным кафелем, с игривыми решетками на балконах. Шотоев лихо, как в фильмах про автомобильные погони, свернул — лишь тормоза завизжали пронзительно, на скорости вогнал машину в узкий двор, будто пробку в тугое бутылочное горло, сделал это как профессиональный трюкач и, поинтересовавшись у Галины, к какому подъезду «припарковать карету», встал словно вкопанный у невзрачного, с перекошенной дверью входа в дом, проговорил укоризненно:
— Ай-ай-ай, у вас в подъезде что, мужчин совсем нет? Дверью некому заняться?
— Выходит, нет.
— Придется засучить рукава и сделать это самому.
— Да перестаньте… Что вы! — Румянец на щеках Галины загустел, сделался ярким, ямочки попунцовели.
— Плохо, что у вас в подъезде нет мужчин. — Шотоев предупредительно выбрался из машины, обошел ее кругом и, распахнув дверцу, помог Галине выбраться из «девятки», поклонился учтиво — что-то в нем имелось такое, чего Цюпа не могла пока разглядеть, понять, но ощущала — некое дворянское начало, нечто великосветское, вполне возможно, человек этот происходил из каких-нибудь горских князей, из знатного рода; сейчас ведь наступила пора такая, что каждый хочет извлечь из прошлого свою причастность к лворянскому сословию и погреть на костре минувшего времени руки — это стало модно. Модно ныне быть бароном, модно быть графом, модно быть княгиней.
Цюпа, выбравшись из машины, даже сделала что-то вроде книксена — это тоже модно.
Шотоев взял ее руку в свою, прижал пальцы к губам.
— В общем, я постараюсь, чтобы дверь в вашем подъезде больше не висела криво. Ладно?
— Ладно, — согласилась с ним Цюпа. Ей было легко общаться с этим человеком. А Шотоеву было легко общаться с ней. Она отступила от Шотоева на шаг, махнула рукой прощально.
— В семь часов вечера, — напомнил ей Шотоев, — на этом же месте. — Он стукнул носком ботинка по какому-то влажном у голышу, попавшему ему под ногу.
Через секунду Цюпа скрылась в подъезде. И словно бы солнышко какое пропало, либо влага переполнила небесные резервуары — пошел дождь: мелкий, по-мышиному тихий, частый. Такой дождь много хуже свирепого ливня, в нем человек словно бы размокает — то одно начинает в нем болеть, то другое. то третье, все расклеивается, распадается, рушится — разрываются сцепы, жизнь становится немилой.
Шотоев не дал дождю погасить в нем радужное настроение, он лишь засмеялся, достал из кармана новенькую стодолларовую бумажку, сложил ее пополам и на ходу, управляя машиной одной рукой, начал чистить себе зубы. Вот такую барскую привычку обнаружил он в себе, невесть от какого предка перекочевавшую — чистить хрустящими долларовыми банкнотами зубы.
Почистив, довольно хмыкнул:
— Порядок в кавалерийских частях! — И сунул сто долларов назад в карман. — Жизнь прекрасна и удивительна! — В следующее мгновение поймал себя на том, что настроение у него веселое, как у ребенка, который не ведает, что такое взрослые заботы, а мужчина не должен вести себя так, иначе он сам обратится в ребенка, — впрочем, Шотоев знал, что радость скоро улетучится, он сделается сдержанным, мрачноватым и одновременно решительным, каким, собственно, и должен быть настоящий мужчина, джигит, и это произойдет очень скоро.
Он погасил улыбку на лице, нахмурился, становясь важным, значительным, перехватил поудобнее руль.
Чем хорош Краснодар? В нем нет таких ошеломляюще высоких домов, как, скажем, в Москве на Новом Арбате или в Питере, в районе новостроек; Краснодар — город низких крыш, густых деревьев, дающих хорошую тень, винограда, который прижился на асфальте и растет во дворах, это город сельской архитектуры, одноэтажных частных домов.
Тут есть целые улицы, где вообще не встретишь двухэтажных домов, только одноэтажные, обвитые плющом, хмелем и диким виноградом добротные каменные постройки, способные летом держать прохладу, а зимой тепло, хорошо прикрытые тенистыми деревьями, те же, кто поднимается выше, живут как в аду — беспощадное солнце прожигает такие здания насквозь, максимальная высота, на которую можно поднимать жилье — это пятый «хрущевский» этаж. Выше уже нельзя, там царство неба и, извините, высоких температур.
На одну из таких одноэтажных улиц и направлялся сейчас Шотоев.
Он остановился перед серым, сложенным из старого камня домом, к которому был прибит жестяный номер с нарисованной от руки цифрой 17, поставил «девятку» носом вплотную к железным воротам, запер машину и четыре раза нажал на лаковую, блестящую, будто птичий глаз кнопку звонка — три коротких трели и одна длинная.
Секунд через десять звонки повторил. Распахнулась металлическая, с хорошо смазанными петлями дверь, в проеме показался хмурый, с выжидательно прищуренным вглядом Бобылев. Раскрыл дверь пошире, стрельнул глазами в один конец улицы, в другой…
— Проходи.
— Не бойся, хвоста с собою не привел. Рано еще беспокоиться о хвостах.
— Береженого бог бережет, — натянутым голосом проговорил Бобылев. Добавил, чуть сдвинув в сторону одну половину рта: — Если, конечно, у нас этот бог есть.
— Есть, есть, — благодушно отозвался Шотоев, проходя во двор. Бобылев тщательно запер металлическую дверь, задвинул засов, а потом в проржавевший хомутик, согнутый из толстого гвоздя, втиснул крючок.
Проговорил, не меняя хмурого, какого-то простуженного тона:
— Мы ждем тебя.
— Все собрались?
— Все.
Этот дом Шотоев специально снял для боевиков «технического директора», внес плату за полгода вперед. Хозяин потребовал плату в долларах, и Шотоев отдал ему доллары. К дому невозможно было подойти невидимым — ни с лицевой, ни с тыльной, огородной части, любого противника можно было засечь и достойно встретить.
— Ну что… с почином? — Шотоев протянул руку Бобылеву. Тот в ответ протянул свою руку, жесткую, неувертливую, малоподвижную, Шотоев попробовал сжать ее, но не тут-то было: это все равно, что сжать железо, сколько ни стискивай его, все бестолку. Шотоев восхищенно качнул головой: — Однако! В доме, в комнате, примыкавшей к кухне, был накрыт стол: несколько бутылок холодного, с матовыми от пота боками шампанского краснодарского производства, красного, сладкого, три бутылки «столичной», пиво и еда, много еды — копченые куриные ножки, любимое блюдо Семена Лапика и, как оказалось, Пыхтина, вяленое на дыму мясо с аппетитными розовыми прожилками, ветчина, приготовленная на пару и сырая, кровянисто-светящаяся, вышибающая слюну, колбаса четырех сортов, икра паюсная, давленая, нарезанная брикетиками и рассыпающаяся, как каша, горкой наваленная в два блюда, крупно порезанная осетрина домашнего приготовления и осетрина магазинная, горячего копчения — стояло, в общем, все, что можно было ныне купить в кубанской столице на доллары. Шотоев восхищенно качнул головой и почмокал очень аппетитно:
— Королевский стол!
— Чего только не сделаешь во имя вечной дружбы России с Грецией! — Лапик приподнял одно плечо и ладонью стряхнул с него пыль, Шотоев глянул на фельдшера вопросительно: к чему этот пустой жест? — А в Греции есть все!
«Кто это?» — Шотоев стрельнул глазами в сторону Лапика.
— Наш оружейник, — неприметно, едва шевельнув губами, ответил Бобылев.
— Болтлив очень.
— Зато руки золотые.
— Ладно, не будем распространяться на эту тему. — Лицо Шотоева отвердело на мгновение, потом обмякло. — Но я бы хотел проверить его особо.
— Сделаем, — пообещал Бобылев.
Шотоев подошел к столу, взял в руки стопку, наполнил ее водкой и сделал приглашающий жест:
— А чего мы, господа, собственно, стоим? — Тут Шотоев неожиданно засмеялся, покрутил головой, словно был в чем-то виноват: — Никак не могу привыкнуть к этому странному старинному слову «господа»…
— В России все всегда было сикось-накось, — Лапик не выдержал, хихикнул, — все не как у людей: у человека нет пиджака, кошелек пустой совершенно, в нем не наскребешь денег даже на газированную воду, на заду штанов большая дырка, а он требует, чтобы его величали господином… Цирк!
Шотоев сжал рот — ему не нравился этот пыльный фикус, совсем не ведающий, не понимающий, когда можно подавать голос, а когда нельзя, выждал несколько минут и в полной тишине продолжил:
— Выпьем за начало нашей общей работы. Надеюсь, что она будет успешной, а мы — богатыми.
— Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, — снова встрял в тост Лапик.
Шотоев повернулся к Бобылеву.
— Это его сегодня чего-то несет, — пояснил тот, — от волнения, наверное… А вообще-то он нормальный мужик.
— Займись им, как мы и договорились, — велел Шотоев, — иначе займутся нами. Есть хороший рецепт — засунуть голову под мышку и определить на новое местожительство в какой-нибудь тихий водоем. Не находишь?
— До этого не дойдет, — уверенно пообещал Бобылев. — Даю слово.
За столом поднялся галдеж, какой обычно появляется после первой стопки, еда на тарелках начала быстро таять, и Шотоев снова наполнил свою стопку водкой.
— Предлагаю еще один тост. Обязательный, как при советской власти, в партийные времена, а уж потом делайте что хотите, — Шотоев провел рукой по пространству, — добивайте этот стол, накрывайте новый и пейте, пейте — сколько хотите, столько сегодня и пейте. Завтра этого уже не будет. Завтра… — Он неожиданно замолчал, повернулся к Бобылеву, словно передавал эстафетную палочку для продолжения разговора.
Тот эстафетную палочку принял.
— Завтра будет дисциплина, — сказал Бобылев, — вот такая дисциплина, — он сжал костистый кулак и показал его всем, — ни капли спиртного, даже пива. Только по команде… Понятно?
— Ну вот, вступительная часть, как и положено на всяком партийном собрании, сделана. — Шотоев засмеялся, сказано коротко и доходчиво. Мне остается только добавить, что наше производственное товарищество, которое называется «Горная сосна», уже зарегистрировано в юридических органах, поэтому позвольте представить вам технического директора товарищества, — он взял за кисть руку Бобылева и поднял ее вверх, — это ваш главный начальник.
— А гендир кто? — тонко, сорвавшись на фальцет, вскричал Лапик. — Генеральный директор кто?
— Генеральный — я. — Шотоев глянул на Лапика так, что у того по длинной, с синеватыми жилами шее поползли мурашики. — Если что-то не устраивает вас в наших двух кандидатурах, прошу сказать об этом сейчас же, пока не поздно.
— Что вы, что вы, все устраивает. — Лапик поднял над собой обе руки, показал ладони Шотоеву, — это был знак смирения, который тот понял, — пробормотал смятенно: — Извините меня за излишнюю болтливость.
— Есть хорошая присказка, — назидательно проговорил Шотоев, — умное точное слово — серебро, а молчание — золото.
— Все понял, больше не буду.
— Я с ним разберусь, — тихо, почти не разжимая рта, произнес Бобылев на ухо шефу, — пустой болтовни больше не будет.
— Может, с ним действительно… — Шотоев выразительно щелкнул пальцами, — и концы в воду?
— Можно и так, но другого оружейника у нас пока нет.
— Мда, сложный товар, редкий, в ларьке его не купишь. Жаль, в техникумах оружейников не производят. А то бы подали заявку от нашей конторы и получили молодого специалиста. По закону молодые специалисты должны три года пахать бесплатно. Сам пахал.
— После института?
— Ага. Я ведь сельскохозяйственный закончил. Могу землю пахать, могу баранам хвосты набок скручивать. — Шотоев потянулся к Бобылеву со стопкой, чокнулся. — Знаешь, я рад, что в тебе не ошибся. Насчет кровников забудь навсегда. Они больше допекать не будут. Сколько долларов взяли у этого грека?
— Если в доллары перевести и наши деревянные, то — сорок три тысячи.
— Хорошо. Богатенький был Буратино. Каждому участнику операции выдай по пятьсот долларов, себе возьми три тысячи. Остальные — в кассу товарищества.
— Добро. — Бобылев согласно наклонил голову.
— Деньги выдай через две недели, сейчас только объяви, что положен гонорар… Мало ли что — вдруг они засвеченные?
— Когда приезжает твой родственник? — спросил Бобылев.
— А что, есть необходимость?
— Людей не хватает. Нужна еще одна машина с водителем. И — пара боевиков.
— Машину найдем. В крайнем случае реквизируем, как во времена революции семнадцатого года. Кеша прилетит — готовый боевик. Еще одного боевика и водителя доставай сам. Проведем еще пару операций — окончательно станет ясно, что нам нужно еще. И сколько…
Застолье тем временем плыло по накатанной дороге, дело это нехитрое многим было хорошо известно, звучали какие-то слова, тосты, — и ничем это застолье не отличалось от любого другого, собравшегося по обычному житейскому поводу, будь то именины, крестины, день Парижской коммуны или праздник Святой Екатерины-саночницы, после которого мужики в деревнях вдребезги разбивали сани, катаясь на них с гор, — но это было застолье, связанное с убийством. Нынешней ночью не стало сразу четырех человек. Выбита практически целая семья, фамилия — не стало рода и ничего, облака не разверзлись, лица убийц светлы и приятны, улыбчивы, ни дать ни взять — отпускники, собравшиеся дружной компанией махнуть в Сочи либо в горы позагорать немного… Странно! Лапик, опрокинувший сгоряча в себя несколько полных стопок водки, поплыл, растекся студнем по пространству, начал приставать к Пыхтину:
— Слышь, а как эти самые, — Лапик изобразил в воздухе что-то округлое, неопределенное, руки его не слушались, — как они это самое, — он попилил себя пальцем по горлу, — как они это самое приняли?
— Как все нормальные люди — с животным страхом в глазах.
— Расскажи!
— Зачем тебе это? — Пыхтин с холодным чужим лицом отстранился от Лапика.
— Интересно.
— Зачем? — повторил вопрос Пыхтин, поднял свой полупудовый, поросший светлой шерстью кулак, посмотрел на него задумчиво.
— Я же поэт, стихи пишу, а поэтам все интересно знать.
— Ты видел когда-нибудь, как пуля — здоровенная такая дуреха, раскаленная, сносит человеку полчерепа?
— Нет.
— И видеть тебе это я очень не советую.
— Почему?
— Пьяный вопрос. От ужаса ты можешь все свои кишки вывалить на пол. Мозг у убитого человека рассыпает метров на десять.
— Да ну… — прошептал Лапик неверяще.
— Не «да ну», а точно. Я это видел много раз. Тебе вообще надо на дело с нами сходить. У нас все равно не хватает народа.
— Я это… — Лапик потряс головой и приподнял плечи двумя острыми углами. — Я, если честно, побаиваюсь.
— Все равно придется. Без этого не обойтись. Зато больше никогда никому не будешь задавать таких вопросов. Враз образованным станешь.
Афганец видел то, чего не видел Лапик, — а видел он лицо гендиректора-кавказца, вдруг сделавшееся по-бойцовски угловатым, злым, видел его глаза, ставшие беспощадными, цепкими, из них истаяло все, кроме льда и железа… Шотоев прислушивался к его разговору с Лапиком. «С чего бы это? — внутренне подобравшись, подумал Пыхтин. — Происходит что-то не то? Или он что-то чувствует? Либо нас с этим пьяным дурачком прощупывает? Чтобы потом, как бабочек насадить на булавку и прикрепить к дощечке? Не-ет, хоть и горный орел ты, но мы тоже не безобидные тушканчики». Пыхтин сделал безразличное лицо, рассеянно оглядел пространство и хлопнул Лапика ладонью по плечу. Проговорил громко:
— Слушай, в делах твоих, в рифмоплетстве этом, я соображаю плохо. Как ты понимаешь, до Пушкина мне далеко по части оценки стихов. Был бы Пушкиным, мы бы с тобою поговорили знатно… А так — извини.
— Это ты меня извини!
— Поэтому опрокинем еще по чарке и завяжем, — Пыхтин растянул рот в улыбке, — по маленькой, чем поят лошадей, — взял со стола бутылку, налил стопку Лапику, потом потянулся с бутылкой через стол к Бобылеву и Шотоеву, сидевшему рядом с ним, — прошу… Пока не согрелась.
Бобылев медленно, как-то неохотно подставил свою стопку под бутылку, Шотоев же накрыл свою ладонью.
— Мне все, хватит. Я за рулем.
— Господи, да сегодня любого автоинспектора можно купить за пятьдесят долларов вместе с фуражкой, погонами и полосатой колотушкой.
— Тратиться неохота.
— Ну, если так, — Пыхтин поставил бутылку на стол, — то за звезду удачи, — чокнулся своей стопкой, в которую была налита вода, с размякшим Лапиком, потом с Бобылевым, — за то, чтобы она всегда горела над нашими головами.
— Вот этот парень мне нравится, — тихо проговорил Шотоев, — а тот, — он перевел взгляд на Лапика, — тот нет. Мякина.
— С одной стороны, ты всех видел, когда мы собирались в ресторане, и тогда у тебя таких замечаний не было…
— С одного раза познать всех невозможно.
— А с другой — он всего лишь оружейник, пойми это, Султан. Человеку на этом месте совсем неважно быть железным… Главное, чтобы мозги у него шурупили, а руки умели из консервной банки сделать глушитель к «вальтеру» или ТТ.
— Все равно мякина… Болтун. Стихи, как я услышал, пишет. Не чернилами, а цветными соплями. Про «чуйства» нежные. А выпив, расклеивается, как распоследняя дамочка, нюнит. Нюня же, имей в виду, всегда может сдать нас. Часто делает это на ровном месте. Имей в виду.
— Имею. Имею это в виду и не выпускаю из вида.
— Ну что ж, тогда хорошо сидим, как говорили в одном кино, да только вот… Мне пора.
— Пора так пора, — угрюмо пробормотал Бобылев. Похоже, он никогда в жизни не был веселым человеком, всегда был только таким — замкнутым, корявым, словно старый лесной пень-выворотень, настороженным, готовым в каждую секунду схватиться за оружие, слова выплевывал изо рта, словно пули; Шотоев, пожалуй, именно в эти минуты понял, что этот человек может быть не менее опасен, чем поэт-хлюпик, умеющий переделывать пластмассовые пугачи в боевые пистолеты, только опасен он с другой стороны… Шотоев вздохнул, разжевал зубами какое-то зернышко, попавшее в рот. Бобылев налил себе в стопку еще водки, залпом, не чокаясь, выпил. Поднялся. — Пойдем, я тебя провожу! На улице чуть посветлело, тучи приподнялись, стало легче дышать.
— Глядишь, и нормальная осень наладится. — Шотоев покосился глазами на небо, выбил в кулак кашель.
Вышли за ворота, скоро, наспех, попрощались, Шотоев сел в машину, завел мотор, высунул голову из окна, ткнул пальцем в железные ворота:
— Подумай, как их укрепить, не то мы тут, как голые на солнечной поляне. Нас видят все. Мы, правда, тоже всех видим, но это — слабая компенсация. Надо, чтобы мы видели всех, а нас не видел никто. Вот это будет то самое… В гараже три машины поместятся?
— Если встать потеснее, то и четыре поместятся.
— Ладно, особенно много машин держать здесь мы не будем. — Шотоев приподнял руку прощаясь и задом выгнал автомобиль на дорогу.
Он ехал медленно и думал о том, какую маску натянуть на себя, какой образ подобрать, это ведь так важно, кем быть, неспроста ведь в обиходе появилось чужое модное словечко «имидж»: что он на себе самом изобразит, то в конце концов и будет.
Причем надо учитывать абсолютно все — и слабые звенья, имеющиеся в цепи, такие как слюнявый волосатый поэт-оружейник, и то, что товарищество «Лесная сосна» просуществует очень недолго, максимум полгода, а потом рассыпется и похоронит под собственными обломками все — и долги, и просчеты с недоделками, и то, что он не имеет здесь своей базы, какую имеет, скажем, в Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии или в далеком Чимкенте… Там все семейное, свое, тейповое, все связано и повязано и если он где-то засветится — власти могут объявлять какой угодно розыск, хоть всемирный — его все равно не найдут: родные просто не дадут найти.
С одной стороны, чтобы контролировать эту разношерстную, сшитую наспех белыми нитками группу, ему придется находиться внутри нее, быть с тем же Бобылевым, человеком с волчьим лицом, не сводить глаз ни с кого, всех держать на автоматном прицеле, для этого и ему самому придется стоять на стреме и брату его Кеше, страховать друг друга, быть более жестоким, чем вся группа, вместе взятая, — это будет образ одного Шотоева, с другой стороны, жизнь есть жизнь, она не должна проходить мимо, в ней много красивых женщин, вина, музыки, разных утех и радостей, всем этим надо пользоваться, и в жизни этой должен вращаться второй Шотоев… Но должен быть еще и третий Шотоев, промежуточный между первым и вторым, совершенно иной, этакий… в общем, очень домашний, если хотите, в тапочках, с лучистой улыбкой и котенком на руках, добрый, всем сват и брат, любимец дворовых старушек и непоседливых детей. У него обязательно должно быть «дно» — квартира, где он может при случае залечь, отдохнуть, переключиться, подышать совершенно иным воздухом, чем вся его группа, а потом снова выскочить на разбойные просторы.
И этих трех Шотоевых, — совершенно разных, естественно, ибо у них должны быть разные отцы и матери, разные мозги, разная кровь, — он должен будет подчинить себе, организовать для них и жилье, и еду с одеждой, и транспорт — все, словом. Только документы у этих трех Шотоевых будут одинаковые.
Он аккуратно объехал большую лужу — на берегу лужи стояла сгорбленная трясущаяся старушка, не хотел обдавать ее грязной водой, притормозил перед перебегающей улицу собакой-сучонкой с отвислым голым животом, на котором проступали огромные козьи соски, остановился перед стайкой детишек, вздумавших в неположенном месте пересечь дорогу…
Наверное, это был еще один Шотоев, четвертый по счету, рожденный им на ходу, также ранее не знакомый. И, если честно, четыре этих Шотоева существуют для того, чтобы перекрыть, уравновесить собою нулевого Шотоева, самого главного, если на то пошло, Шотоев не хотел, чтобы на него с небес плохо смотрел Аллах. Аллах должен смотреть на него хорошо.
На повороте он увидел, что на стене заводского здания — какого-то секретного краснодарского «почтового ящика», — мигает табло электронных часов, вгляделся в него: сколько там намотало времени?
Во всяком случае, до встречи с понравившейся ему Галиной Цюпой было еще далеко — несколько часов. Не удержавшись, он прицокнул языком:
— Мхех! Изюминка! Сказка, а не женщина! — Были сокрыты в Цюпе и красота, и таинственный свет, и некая загадка, которую всякий настоящий мужчина обязательно должен разгадать.
В следующую минуту озабоченная тень появилась на его лице: что-то долго не возвращается в Краснодар Кеша… Не случилось ли чего с ним?
И вообще, какова ныне жизнь там, в далеком далеке, пахнущем сладкими дынями, которые здесь не водятся, горным медом и светящимися райскими яблочками, именуемыми мушмулой? Интересно, люди там тоже обнищали, как и здесь, или же еще держатся, сбившись в кучку, помогают друг дружке, будто ангелы небесные, либо, напротив, ведут себя не по-божески, лютуют, пластают на спинах звезды, из поясниц и с животов вырезают ремни? Шотоев помрачнел, подбородок у него по-бойцовски угрюмо выдвинулся вперед, стал тяжелым.
Он неожиданно понял, что не знает, куда надо ехать, что делать, поскольку все, что он делал раньше, было чем-то мелким, неосознанным, этакой детской игрой в поддавки, а вот настоящее, тяжкое, вонючее, что и потом будет долго пахнуть кровью, только-только начинается. Скоро их начнут обкладывать разные мусора, прокуроришки, дерьмократы из госбезопасности, и от всех придется бегать, всех водить за нос — игра предстоит опасная и азартная…
Ладно, все это потом, а для начала надо найти место для офиса, чтобы у него был адрес физический. Адрес юридический, который обязательно должен быть указан в регистрационных бумагах, есть, юрист Цюпа постарался за триста долларов, а теперь должен быть адрес физический, материальный, так сказать, где он, генеральный директор фирмы, будет принимать клиентов. И клиенток тоже. Шотоев не выдержал, засмеялся.
— Генеральный директор… — кончив смеяться, пробормотал радостным тоном. — Сказка какая-то. Дедушка Бажов.
День, начавшийся удачно, перекочевал, словно тяжелый состав, на другие рельсы — кто-то невидимый, распоряжающийся всеми нами, перевел стрелки, и вагоны впустую загромыхали неотрегулированными колесами по забытой ржавой ветке — больше ничего не удалось сделать Шотоеву… Ни помещение для офиса подобрать, ни пообедать толком, ни встретиться с одним нужным человеком в погонах, чтобы узнать, идет ли по милицейским рядам шумок после убийства грека или нет?
Он заехал в гостиницу, где жил уже два с половиной месяца, надел белый костюм, черную рубашку, обул белые лаковые туфли, глянул на себя в зеркало, и короткая улыбка осветила его лицо; из гостиницы отправился на рынок, где приобрел целое ведро кровянисто-алых роз, запечатал в полиэтиленовый мешок размером с наволочку, бережно устроил на сиденье рядом и покатил к Галине Цюпе.
Ровно в девятнадцать ноль-ноль он затормозил у ее подъезда, надавил ладонью на клаксон, в ответ раздался сложный звук, — собственно, это был не просто звук, а целая мелодия, что-то среднее между торжественным гимном какой-нибудь африканской страны и «Подмосковными вечерами».
Пригнувшись за рулем, глянул вверх, засек, что на третьем этаже зашевелилась занавеска, понял — она! Занавески зашевелились и на других этажах. В других окнах, но это были чужие окна — квартиру Галины Цюпы он вычислил точно. «Если Аллах подсобит — поселюсь тут, — подумал он, не удержался, раздвинул губы в легкой улыбке, — и буду я здесь, скажем… Шотоевым номер один».
Цюпа вышла из подъезда через несколько минут — в дорогом костюме из плотного фиолетового шелка, в туфлях такого же цвета, гладко причесанная и настолько яркая, что Шотоев невольно поцокал языком — под сердцем что-то сладко сжалось и ему сделалось трудно дышать: действительно, русские женщины — не то что горские, горянки после первого ребенка вообще превращаются в тощие деревянные кривулины, в старух без пола и возраста, а русские цветут, становятся очень привлекательными, красятся, поют песни…
Он перегнулся через букет, настоящей вязанкой лежавший на переднем сиденье, и распахнул перед Цюпой дверцу.
— Я не опоздала?
— Нет, Галочка, что вы! Тютелька в тютельку… Точность — вежливость королей. И королев.
— А-а… — голос у Цюпы неожиданно растроганно дрогнул, она не ожидала увидеть такую охапку цветов, поинтересовалась недоверчиво: — Это мне?
— Вам, Галочка.
— Жаль, что нельзя сесть рядом. Придется разместиться на заднем сиденье.
— Нет уж! На заднем сиденье пусть посидит букет цветов, а это место — исключительно для вас. — Шотоев поднял букет цветов, аккуратно перекинул его назад, поправил несколько неловко подвернувшихся головок — как бы они не сломались… Будет жалко.
— Вот так букет! — восхищенно произнесла Цюпа. — Мне еще никто не дарил сразу столько роз.
— В следующий раз цветов будет больше, — пообещал Шотоев.
— Ремень накидывать надо?
— Не обязательно.
— А если милиция остановит?
— Что нам милиция! Это называется: страшнее кошки зверя нет. Кстати, в Штатах начали выпускать майки с рисунком ремня через плечо — изображена черная портупея через всю грудь и живот, — и полицейские, представьте себе, обманываются…
Ресторан, в который он привез Цюпу, был ей неведом, Галина даже не слышала о нем и не поверила, что среди общего развала, хаоса, остановившихся заводов и засилия крикливых торговок может вообще что-то родиться. А ведь родилось — вон какое забавное, светлое, пахнущее стариной и шашлычным дымом, с толстыми соломенными крышами, нахлобученными на ладно срубленные деревянные хатки, в чьих приветливо распахнутых окнах краснеет герань, а на кольях плетней сушатся горшки… В одной из летних печек дозревал, доходя до кондиции, большой чугунок с украинским борщом, а над огромным противнем коптилась туша барана.
— Как здесь здорово! — Цюпа прижала пальцы к губам.
— Нравится?
— Очень!
— Тогда, Галочка, вперед!
Она прошла немного по дорожке, потом нерешительно замедлила шаг и оглянулась.
— А как же цветы? Они завянут.
— Не беспокойтесь, Галочка, цветы нам принесут. Для этого здесь есть специальный человек.
К Шотоеву тем временем устремился улыбающийся парубок в черкеске с газырями и шапке-кубанке с алым верхом — посланец атамана куреня, иначе говоря — распорядитель веселья.
— Вы, насколько я понимаю, столик себе не заказывали, — еще издали начал он.
— Все правильно понимаете, не заказывал. — Шотоев небрежно, двумя пальцами, извлек из нагрудного кармана пятидесятидолларовую бумажку, протянул ее парубку. Тот мигом, цепко, движение это не засек даже опытный Шотоев, не говоря уже о Галине, перехватил банкноту и склонил голову в кубанке:
— Прошу в третий домик.
— Где это?
— Я провожу вас, — распорядитель веселья проворно метнулся по устланной мелкой рисунчатой плиткой тропке вперед, по дороге ловко сдернул с плетня вышитый красными петухами рушник, перебросил себе через руку, — это самый лучший кабинет у нас — третий домик, самый привилегированный. Сюда, сюда, пожалуйста!
Парубок не шел, а летел, танцевал на ходу, был он проворен и ладен, около одного из домиков с распахнутыми дверями остановился, сделал жест, будто регулировщик движения.
— Пра-ашу!
Цюпа вошла в домик первой, огляделась:
— А что… Здесь очень даже недурственно.
— Большего нам и не надо. — Шотоев усадил Цюпу, сел сам, достал из кармана ключи от «Жигулей». — Вот что, сударь, — произнес он начальственным голосом, — в машине у меня лежит букет роз — определи его в посудину посимпатичнее и принеси сюда.
— Сей момент! — готовно, будто половой из чеховского рассказа, отозвался парубок, перехватил ключи. Добавил два слова из лексикона уже нынешнего: — Нет проблем!
— Это еще не все, — остановил его Шотоев, — пришли-ка нам официанта… Побыстрее, если можно.
В ответ вновь прозвучало традиционное, времен дядюшки Гиляя:
— Сей момент!
Официант примчался действительно «сей момент» — в ту же секунду — проворный, как танцор, в мягких козловых сапожках, в красной шелковой рубахе, перетянутой плотным, с золотыми кистями, шнуром, белобрысый, курносый, редкозубый, смешливый, бесцеремонный.
— Заказ оплачивать чем будем? — деловито осведомился он.
— В каком смысле? Наличными или по перечислению, что ли?
— Нет. Деревом или зеленью?
— А что, разве это имеет какое-то значение?
— Еще какое! На зелень мы даем все, что у нас есть. А на дерево — лишь половину.
— Тогда зеленью, естественно.
Шустрый малый улыбнулся лукаво, выхватил из-за рукава рубахи блокнот с серебряным, цепочкой прикрепленным карандашиком.
— Я внимательно слушаю вас.
— Не надо слушать, голубчик. — Шотоев взял в руку тяжелый кожаный том с разрисованным краской цветным меню, приподнял его. — Все, что тут есть — неси!
— Однако места мало будет, — озабоченно оглядев домик, проговорил официант, — дополнительный стол ставить надо.
— Это твоя забота. Ставь!
Цюпа молчала, небрежно покусывая зубами лепесток розы, и улыбалась — все происходящее было интересно ей. Она еще не встречалась с таким откровенным купеческим размахом. Главное, чтобы загул этот не перешел границы, не обрел, скажем так, назойливые черты… За этим надо обязательно проследить, она — начеку.
Проворный малый, кряхтя довольно, приволок еще один стол, а затем с помощником, примчавшимся с кухни, начал носить еду, блюдо за блюдом, поднос за подносом. Это был странный набор кушаний, порою совсем не сочетавшихся друг с другом: например, мясо и кислое молоко, осетрина и крохотные, размером с наперсток, пухлые пирожки, начиненные клубничным джемом, которые здесь, как сладкое, подавали к травяному чаю…
Посреди стола, как некий сверкающий утес, высился огромный букет роз.
— Неужели мы все это съедим? — ужаснулась Галина, когда официант принес последнее блюдо — хрустящие поросячьи хвостики.
— Если не съедим, то основательно понадкусываем. — Шотоев не сумел сдержать себя, засмеялся гордо. — Попробовать надо все.
— Не осилим, — убежденно произнесла Цюпа. — Для этого надо иметь слоновий желудок.
— Галочка, не тревожьтесь! Еду мы оставим врагам. Помните популярное русское правило: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу?
— Что-то такое я слышала. В студенческую пору.
— Будем исполнять заветы предков. — Шотоев подхватил Галину тарелку, горкой наложил в нее сырокопченой колбасы, нарезанной тонкими, кровяно просвечивающими дольками, бастурмы, мелких голубцов, отдельно пристроил двух копченых рыбешек с аппетитными золотистыми боками, кусок осетрины, пару ломтей розовой балтийской семги слабого посола, несколько пластинок сыра — сулугуни, пресного адыгейского, поставил перед дамой:
— Закуска к шампанскому!
— Копченое мясо и шампанское? Сочетается ли? — засомневалась Цюпа.
— Если копченое мясо высшего качества, то сочетается, — засмеявшись, объявил Шотоев, — а все, что есть на этом столе — высшего качества.
Это был странный вечер. Вечер еды, дождя, который не замедлил просыпаться на землю, едва они подняли бокалы с шампанским, — дождь был нудный, темный, обкладной, в хате сделалось сумеречно, неуютно, на сумрак примчался шустрый малый в шелковой рубахе, запалил канделябр со свечами, поставил его на стол, спросил у Цюпы:
— Нравится?
— Очень. Я люблю живой огонь.
Странный вечер оказался приятным. Вместе с тем это был вечер молчания — Шотоев говорил мало и это было для Галины совершенно неожиданно, наконец она не выдержала, прикоснулась пальцами к руке Шотоева:
— Что-нибудь случилось?
— Нет-нет… Все в порядке.
— Может, нужна помощь?
Он улыбнулся чему-то своему, далекому, непонятному своей печалью, у него дрогнули губы и помягчели глаза:
— Галочка, вы действительно хотите мне помочь? Это искренне?
— Конечно искренне.
— Давайте договоримся так: когда мне понадобится помощь, я обязательно обращусь к вам. А сейчас — выпьем. Простите меня — виноват дождь, он всегда навевает грустные воспоминания и вообще… вообще вгоняет в тоску.
— Ну-у… Вы и тоска? Это совершенно несовместимо.
— И тем не менее… Что бывает — то бывает. — Шотоев чокнулся с Цюпой, поднес шампанское к канделябру — искрится на свету или нет? Шампанское играло дорого, веселилось, это было хорошее шампанское, «Абрау-Дюрсо». Усмехнулся ни с того ни с сего, произнося фразу, вырванную из текста: — Мужчины — тоже люди.
— Догадываюсь. А радостные дни у вас бывают?
— Непременно. Например, новруз. Это у мусульман — Новый год, двадцать первое марта, весеннее равноденствие. На столе обязательно должны стоять семь блюд на «с».
— Почему именно на «с»?
— Правило такое. Если стоит семь блюд на «с» — значит, год удастся, будет счастливым…
— А-а, «с» — это счастье, — догадалась Цюпа.
— Это не мы придумали — предки.
— Сахар, селедка, свинина…
— Свинину мусульмане не едят.
Цюпа засмеялась:
— Тогда сало.
Шотоев тоже засмеялся:
— Синильная кислота. Серная и соляная. Соль, севрюга, сабза, салака, сом, семга, сиг, ставрида, свекла, салями, соус соевый, сосиски, сельдерей, семечки, сметана, салат, суп, — пулеметом, на одном дыхании зачастил Шотоев, Галина даже растерялась от такого напора: слишком много знает товарищ, а потом поняла, в чем дело — Шотоев перечислял все, что видел на столе, — добавила:
— Голова барана, присыпанная сахарной пудрой…
— В итоге у нас получился не один стол с набором еды для новруза, а целых четыре… А! За это и выпьем! — Шотоев чокнулся с Цюпой. — За полноту жизни!
Иногда Галина ловила себя на том, что следит за Шотоевым, словно бы боится: а вдруг ее новый знакомый превратится в обычного развязного сладкоглазого кавказца, уверенного в том, что ему принадлежит как минимум половина мира, но Шотоев не переступал рамок дозволенного, не тянул к ней физиономию для поцелуя, не отпускал сальных шуточек — он, по-собачьи цепкий, все чующий за полверсты, очень точно оценивал происходящее, просчитывал его и ошибок не допускал. Он вообще знал по своему опыту: сдержанность первой встречи потом с лихвой окупится…
Так было уже не раз.

Глава пятая

Две вещи вызывали у Бобылева головную боль: транспорт и оружие. Надо было обзаводиться не переделанными на коленке пугачами, а серьезным оружием — укороченными десантными автоматами, очень удобными во всяком налете, гранатами, может быть, даже и «мухами» — удобными небольшими гранатометами. К сожалению, только одноразового пользования… Но выглядели «мухи» очень внушительно.
Легче всего достать оружие было в Москве — туда стекается все, всякие стволы, со всей России, из всего СНГ, да и не только СНГ — из Польши, Югославии, Литвы, Китая, но ехать в Москву — далеко и накладно, и не это главное — по всем дорогам ныне работают отряды разных омоновцев, рубоповцев, спецназовцев, обеэровцев и так далее, развелось этих тараканов столько, что голова может кругом пойти: каждый городишко, каждая область стремились создать у себя собственную армию, пусть даже милицейскую… Ныне куда ни плюнь, оязательно попадешь в человека с погонами, вот ведь как.
Все дороги в Москву и из Москвы прочесываются частой гребенкой, каждую машину чуть ли не рентгеном просвечивают — провезти стволы из Москвы в Краснодар будет очень трудно. Поэтому столица нашей Родины отпадает.
Оружие надо было искать здесь, на месте, у военных, заведовавших складами — на полках и в подвалах у них лежит разномастных стволов и прочего барахла мерено-немерено — глаза разбегутся запросто.
Бобылев уединился для разговора с Пыхтиным. Начал издали:
— Слышь, Леха, ты же афганец…
— Ну и что?
— Как что? У тебя среди военных — особый авторитет. Все-таки ты кровь проливал…
— Не свою — чужую, — не удержавшись, ухмыльнулся Пыхтин.
— Это неважно. В боях участвовал, орден имеешь, медали. Ты ведь на любом утреннике и любом вечере в воинской части — самый желанный гость…
— Не пойму, к чему ты клонишь?
— Не спеши и не суетись под клиентом, Леха. Скажи, есть ли у тебя среди местных вояк… ну, скажем так, настоящие знакомые?
— Настоящие? — Пыхтин на несколько секунд задумался, наморщил лоб, затем смежил глаза и отрицательно покачал головой:
— Шапошные, такие есть… Как-то я с одним капитаном хлопнул по паре кружек, а его спутника-прапора угостил хорошей воблой, так прапор этот едва ли не до земли мне кланялся, как китайский болванчик, все благодарил, засол хвалил, талдычил, что он — мой должник… А так… Нет, пусто все.
— Найти бы этого китайского болванчика.
— Каким образом?
— Пока не знаю. Вот ты над этим, Леха, и поработай.
— Конкретно этого болванчика можно и не найти. Но, кроме него, есть и другие болванчики, правда? Не китайские. Армия-то большая. «Не всякая птица перелетит Днепр при тихой погоде». Так, кажется, Николай Васильевич Гоголь писал? А армия, она шире Днепра.
— Займись, займись армией, Леха. — Лицо у Бобылева немного разгладилось, подобрело, на нем, медленно проступив изнутри, появилась серая усталая тень, натекла, будто некая жидкость, в подглазья, сгустилась там. Пыхтин заинтересованно смотрел на «бугра» — давно не видел его таким, Бобылев перехватил его взгляд и пробурчал недовольно: — Ты чего?
— Отдохнуть тебе надо.
— Ага. Отправиться в отпуск. На какие-нибудь Канарские или какие еще там есть острова. Да? Только этого мне для полноты чувств и недостает. — Лицо у Бобылева снова собралось в кулак, сделалось жестким, глаза блеснули железом, и сам он собрался в кулак.
— Ладно, — откинулся от него Пыхтин, — задание понял. Буду выполнять. Напшут, как говорят в Варшаве.
Причем тут Варшава, Бобылев не понял, но не это было главным.
Способов поближе сойтись с военными было много: можно с полным набором афганских наград прийти в часть и выступить перед молодыми солдатами, а потом за традиционным ужином сойтись в офицерской столовой с отцами-командирами и решить все вопросы, можно подкараулить двух-трех прапорщиков — этих складских генералов, когда они с работы уходят домой, снять их прямо у ворот, по дороге завязать нужный разговор… Можно поискать и среди знакомых, наверняка у пыхтинских друзей есть знакомые военные, есть еще пять-шесть других способов… Пыхтин же решил пойти по пути самому короткому и самому верному.
Он надел старую форму, привезенную из Афганистана — выцветшие штаны с большими накладными карманами, такую же куртку, под нее — десантную тельняшку, а десантные тельняшки, как известно, отличаются от морских, у морских тельняшек полосы темно-синие, у десантных — голубые, — подпоясался офицерским ремнем. На грудь привинтил орден, на другую сторону куртки повесил колодки медалей, из богатого запаса вяленой рыбы, которую всегда держал в доме, выбрал пару лещей пожирнее, завернул их в газету и пошел в пивную.
Присмотрел он одну воинскую часть, судя по погонам да по эмблемам, украшавшим петлицы, — саперную; у части этой конечно же и автоматы есть, и гранаты, и взрывчатка, и вообще полно оружия, свободно валявшегося на складских полках, — потому, что саперные части никогда не набирают полностью свой состав, у них все время недобор… Ведь призывного люда становится все меньше и меньше, поэтому часть оружия и оборудования в этих воинских соединениях всегда бывает законсервирована и вообще стволы там, как полагал Пыхтин, никакого счета не имеют…
«В армии — бардак, — размышлял про себя Пыхтин, — бьют ее, колотят, сердечную, как хотят, пинают все, кому не лень. Людей в погонах шельмуют, оскорбляют, иногда втихаря, зажав где-нибудь в темном углу, избивают. Деньги платят мизерные. Офицер получает раз в пятнадцать меньше, чем лавочник на рынке… Плохо армии, плохо в армии. Не может быть, чтобы я не добыл в обнищавших вооруженных силах пять-шесть “калашниковых” за наличные тугрики».
Недалеко от той воинской части, примерно в трех сотнях метров от ворот, в жиденьком грустном парке имелась неплохая пивная, которой командовала бровастая носатая бабка с полковничьим голосом и фельдфебельскими замашками. Отличительной чертой подведомственного бабке заведения было то, что старуха никогда не разбавляла пиво: какой поступала к ней бочка с завода, такой она ее и продавала, не вливая в бочку ни капли воды, поэтому пиво у бровастой бабки было самым вкусным в Краснодаре, пузатые саперные прапорщики — большие любители потешить собственное брюхо, знали это и бывали в пивнушке частыми гостями. Употребляли они желанный напиток не только в чистом виде, а и, помня старую русскую традицию, добавляли в него водку… Хорошо им было!
Только крепкие «ерши» их и брали, всем другим напиткам не дано было одолеть этих людей с чугунными плечами и железными желудками.
В эту пивную Пыхтин и направился — не может быть, чтобы в славный осенний вечерок, на удивление тихий и прозрачный, — славный подарок после мелких нудных дождей, — пахнущий дымком, яблоками, горечью подгнившей травы, увяданием и некой едва уловимой печалью, бравые вояки-прапоры не пришли в пивную промочить себе горло. Обязательно придут!
Пыхтин медленно шел по улице — рослый, с чистой, почти мальчишеской улыбкой на открытом лице, ладный — редкая дама не обратит на такого парня внимание, не заметит, наверное, только самая затюканная, затрюханная, обремененная детьми, кастрюлями и алкоголиком-мужем, совершенно слепая женщина, а так почти не было красоток, которые не вздохнули бы по Пыхтину, пока он двигался к намеченной цели. И орден на его широкой груди конечно же привлекал внимание, посверкивающий рубином, приметный… Пыхтин шел и любовался вечером.
Любовался самим собою, золотыми, не растерявшими под секущими ветрами свой убор деревьями — кленами, ясенями и толстоствольными, крепкими, как дубки, березами, отличавшимися от тонких и грустных берез средней России, любовался девчонками, цокающими каблучками по тротуару, думал о том, что в Краснодаре «и жить хорошо и жизнь хороша»… Жить действительно было хорошо, Пыхтину никогда не снились люди, которых он убивал — душа не принимала их тени, мозг не запоминал их лица, поэтому чувствовал он себя легко — ничто не обременяло бывшего афганца.
Ни несчастные, расстрелянные ради «афоней» — мятых афганских денег пуштуны в маленьком кишлаке недалеко от Кандагара, ни два пастуха, которых он убил ради нескольких овец — не хотел оставлять свидетелей, ни сержант, наоравший на него в горах, а потом не без помощи Лехи Пыхтина сорвавшийся с крутого гиндукушского гребня в курящуюся страшным дымком глубины пропасть, не недавно убитые греки, лично ему ничего плохого не сделавшие — они лишь имели несчастье оказаться богатыми… А это вряд ли кому нынче понравится — богатые люди…
Никто никогда не представал перед ним в ночной тиши — ни в яви, ни в сонной одури, днем тоже никто не являлся, поэтому Пыхтин чувствовал себя отлично.
— «И жить хорошо и жизнь хороша, — пропел он негромко, поддел носком ботинка голыш и со снайперской точностью вогнал его в пространство между двумя вкопанными в землю столбиками ограды, довольно отметил: — Один — ноль».
Парк, в котором находился пивной павильон, парком назвать было нельзя — облезлый, редкий, с выкорчеванными деревьями, он был стар, как стар сам город Краснодар: лет сто пятьдесят назад какой-то доброхот-помещик, любящий землю, не терпящий пустых мест на ней, мусора и выжженных плешин, посадил эти деревья рядом со своим домом, растил и холил их, потом умер, следом за хозяином умер и дом — превратился в хлам, вскоре исчезли даже следы его… А вот деревья остались, живут до сих пор.
Этот парк немного бы почистить, обновить, подсадить свежие деревья — и он еще лет сто пятьдесят будет радовать людей…
Сейчас же от него веяло грустью, горечью увядания, еще чем-то, чему Пыхтин и названия не знал.

Дорожки бывшей помещичьей усадьбы были посыпаны рыжим песком — чья-то добрая душа хоть за этим-то следила, — песок вкусно хрустел под ногами, старые некрашеные скамейки были пусты — час влюбленных еще не наступил, на одной из них сидел, бессмысленно уставившись тусклыми глазами в пространство, нечесаный и небритый бомж, вяло шевелил ртом. Увидев Пыхтина, призывно протянул к нему руку, но ничего не сказал.
«У бомжа — глюки, — понял Пыхтин, — мираж перед глазами. Он думает, что ему сейчас принесут шампанского, а шампанского ему не принесут».
Чем ближе подходил он к пивному шалману, тем больше попадалось на глаза народа — встретились двое рабочих, удравших со смены прямо в спецовках, покинули цех, чтобы погасить «пламень, сжигающий колосники», руки у них тряслись, из нагрудных карманов спецовок торчали складные металлические метры, за рабочими — двое студентов, следом — двое задастых, в добротных кожаных куртках мужичков, — все по двое, словно бы народ приспособился пить пиво только парами; и верное ведь — кроме пищи телесной русскому человеку всегда была нужна пища духовная, хороший разговор у стоячего одноногого столика.
— Привет, тетя Валя! — крикнул Пыхтин бровастой бабке и призывно поднял руку.
— Привет, родимый! — привычно отозвалась та.
— Как у нас с пивком? Хорошо? — спросил он, подходя к окошку.
— С пивком хорошо, без пивка плохо, — хмыкнула бабка, устрашающе пошевелила бровями, они у нее были огромные, с проседью, будто бы выпачканные серой солью, как усы у Сталина, когда они двигались у нее на лице, ездили вверх-вниз, либо влево-вправо, то производили впечатление какое-то разбойное. Но натура у бабки Вали была добрая, услужливая, не терпящая воровства и обмана. Пыхтина она считала своим — Пыхтин бывал здесь несколько раз и запомнился тем, что всегда приносил с собою хорошую рыбу. — Есть раки, — высунувшись из окошка, басовитым шепотом сообщила она. — Правда, мелкие и недешевые, но зато свежие. Еще утром в лимане плавали. И сварены вкусно. Могу устроить десятка два.
— А я, тетя Валя, как обычно, со своим товаром. — Пыхтин выдернул из свертка крупного, истекающего жиром, толстого от икры леща, показал старухе. — Лучше всяких раков будет.
— Ну, не лучше, но тоже ничего. — Брови на старухином лице оживленно задвигались. — Сколько тебе кружек налить? Начнешь, как и все, с двух?
— Нет, тетя Валя, начну я с одной.
— Чего так хило? Начинать так начинать! Иначе развязывать неинтересно.
— Хочу, чтобы разбег подлиньше был.
— А-а, — понимающе протянула бабка. — Ну-ну. Каждый чешет репу как умеет. Одну так одну.
— Пиво какое сегодня? «Московское», «Жигулевское», «Ячменный колос»?
— Лях его знает. Пиво и пиво. Главное, что хорошее.
Взяв в руку кружку, Пыхтин отошел в сторону, к столику, расположенному под деревом, на котором желтело несколько крупных, безжалостно содранных ветром с веток листьев. Поставил кружку на край, сгреб листья в пучок, вылил на них немногот пива. Протер стол.
— Эй, моряк! — прокричала ему бабка. — Плыви сюда, я тебе тряпку выдам.
— Я не моряк, — сказал ей Пыхтин, я — пехота, самая настоящая соляра, как нас звали в Афгане.
— Но орден-то у тебя — моряцкий.
— Почти.
— У меня таких два, — неожиданно сообщила старуха, — с войны. Я на фронте санитаркой была. На севере.
— Во флоте, — догадался Пыхтин.
— На флоте, — поправила его старуха и, хмыкнув, добавила безжалостным насмешливым тоном: — Теперь понятно без всяких очков, что ты не моряк.
— Каждому свое, тетя Валя. Ладно, давай свою тряпку.
— Держи струмент. — Старуха шлепнула на небольшой, пропитанный пивом деревянный прилавок влажную тряпку. — Не забудь вернуть.
— Как можно, тетя Валь. — Пыхтин сделал вид, что обиделся.
— Не дуйся на меня, пехтура, — мирным тоном произнесла бабка. — Орден-то где получил? В Афганистане или уже успел в Чечне побывать, там отличился?
— До Чечни не доехал, да и нужна она мне, как щуке зонтик. В Афганистане, естественно. Два года там оттрубил, от звонка до звонка. Выходил вместе с генералом Громовым…
— Ну, ясно, все, кто воевал в Афганистане — все с ним…
Разложив на столике газету, Пыхтин достал леща, помял его, чтобы получше слезала шкурка, оторвал голову, затем два пера-плавника, украшавших мясистый треугольничек внизу, тщательно обсосал их, наметил кучку отбросов — он все делал размеренно, основательно, четко, словно бы совершал заранее расписанный ритуал, который был для него священным. А он и впрямь был для него священным, ибо такое времяпрепровождение — с пивом, с рыбой, с подстеленной под кружку газеткой Пыхтин считал дорогим для себя, очень дорогим.
Это ему иногда снилось в Афганистане, и так ему там хотелось пива, что Пыхтин раза два, прячась от ребят, даже плакал.
И, прибыв с чужбины в Краснодар, он, прежде чем появиться дома и сесть за стол, плотно заставленный выпивкой и закуской, сделал остановку у пивного ларька, чтобы отвести душу… И отвел.
Минут через пятнадцать появились двое военных, оба офицеры, молодые, усы еще как следует не успели прорасти — лейтенант и старший лейтенант. Явно инженеры. Господа инженеры Пыхтину не были нужны, поэтому он даже не повернул головы в их сторону, неспешно лущил леща, сладко щурясь, обсасывал косточки, прикладывался к кружке — глотки делал мелкие, пил пиво, как хорошее вино, смакуя напиток, стараясь почувствовать его вкус. А уж как надо получать от этого удовольствие, он знал.
Офицеры же на Пыхтина внимание обратили, — все-таки человек был с боевым орденом, — постояли тихонько за своим столом, выпили по пиву и ушли.
А Пыхтин продолжал священнодействовать. Рыба, которую он сейчас разделывал, в краснодарских магазинах не водилась, да и на рынке, где можно было купить все, тоже не водилась, — была засолена очень умело, с добавлением сахара и укропа, по личному рецепту Пыхтина, и завялена по особому рецепту, в глухом темном помещении, где нет ни мух, ни тараканов, у теплых батарей с вентиляторным обдувом.
Через некоторое время на пивной площадке появился хмурый, с отдутловатым лицом майор, не глядя ни на кого, залпом опрокинул в себя пару кружек пива и спорой стелющейся походкой помчался по своим делам дальше. Майор тоже не был нужен Пыхтину, хотя майор — это ближе, теплее для Пыхтина, майор мог командовать каким-нибудь складом, а прапорщик — быть его подчиненным. Но по опыту своему Пыхтин знал, что с десятком прапорщиков договориться бывает легче, чем с одним майором.
Пыхтин ждал. Ждал прапорщиков. Ему нельзя было промахиваться, надо было действовать наверняка.
Он прикончил кружку, подошел с опустевшей посудиной к орденоносной старухе.
— Ну что, раскусил напиток? — спросила старуха.
— Напиток знатный. — Пыхтин вкусно почмокал губами.
— Что, ждешь кого-то? — У бабки оказался зоркий и, судя по всему, приметливый глаз, она засекла нетерпение на лице Пыхтина. Не любил Пыхтин таких проницательных старух, но вида не подал, улыбнулся широко:
— Если бы деваха какая-нибудь фигуристая замаячила на горизонте, согласился бы ждать сколько угодно. А так… — Он красноречиво развел руки в стороны. — Возможно, дружочек один давний появится… А возможно, и нет, — добавил он, немного помедлив.
— Девок фигуристых у нас в Краснодаре полным полно. Казачки. И уговаривать их особо не придется — ты парень видный… Так что не теряйся. — Бабка подвигала своими удивительными бровями, будто мужик усами, и в назидательном движении приподняла указательный палец: — Только не привередничай! Иначе бобылем останешься.
Пыхтин засмеялся, проговорил убежденным тоном:
— Не останусь.
— Ишь ты, какой в себе уверенный. Как Ленин в мавзолее, — проворчала бабка, в следующий миг сморщилась недовольно: — Совсем задурил ты мозги старухе.
В семь часов вечера около пивной появились те, кого Пыхтин ждал — двое мощных, грудастых, одинаково коротконогих, обутых в офицерские сапоги прапорщиков. Пыхтин не удержался, потер руки: пришли-таки, родимые! В ушах у него даже музыка заиграла. Прапорщики его тоже заметили — по ордену Красной Звезды, озабоченные лица их сделались приветливыми, один из пришедших даже кивнул Пыхтину.
Народа в пивной уже набралось много, свободных столиков не было, поэтому Пыхтин потеснился, сгреб разделанного, аппетитно алеющего икрой леща в сторону вместе с газетой, провел рукой по освобожденному пространству стола, пригласил:
— Прашу, дорогие защитники Отечества!
— Ну уж и защитники, — хмыкнул прапорщик с низкими висками-баками и нашлепкой усов под носом, покосился на орден Пыхтина. — Кто, может быть, и защитник, а кто — не очень.
Прапорщик взял два пива и встал за столик рядом с Пыхтиным, покосился на разделанного леща и, как мальчишка, облизнул влажные губы:
— От так рыба!
— Что, плохая?
— Упаси господь! Не рыба это, а рыбец, в озерах райских выращенный. Дух от него такой вкусный, что захлебнуться можно.
— С пивом не захлебнешься, пиво все разбавит, протолкнет в желудок, поскольку является лекарством. — Пыхтин хмыкнул доброжелательно, пошарил под столом и, будто фокусник, вытащил второго леща, еще краше, жирнее и толще первого, придвинул его к прапорщику: — Давай, друг, работай!
— Это мне? — не поверил тому, что видит, прапорщик.
— Богу Саваофу, — не выдержал Пыхтин. — А кому же еще? Не этим же… — Он покосился на соседний столик, где несколько длинноволосых юнцов пили пиво с водкой, хотел произнести что-нибудь колючее, но не стал.
Юнцы не заметили пассажа Пыхтина, да и не боялся их Пыхтин: пусть налетают на него хоть поодиночке, хоть всем скопом — все равно ничего ему сделать не смогут.
К столу подошел второй прапорщик, зажав в крепких пальцах две кружки пива, а под мышкой — полиэтиленовый пакет с солеными сушками.
— Брось ты эти сушки, Егорыч! — сказал ему первый прапорщик. — Тут вон что есть. — Он приподнял за хвост леща. — Видишь, с носа сало капает… Я даже думал, что это рыбец, ан нет — это лещ. На рынке такой экземпляр пары запасных колес к «Жигулям» стоит.
— Если не больше… Так что не мелочись, брат. — Голос у Егорыча оказался тонким, как у девчонки. — Меня зовут Семен Егорыч, — сказал он и протянул Пыхтину широкую ладонь.
— Можно просто Егорыч, — сказал первый прапорщик, — мы так зовем.
— Да, народ меня так величает, — важно проговорил Егорыч.
— А я — Павел Павлович, Пал Палыч, — назвался первый прапорщик. — Можно просто Палыч. Егорыч — Палыч, Палыч — Егорыч, это запоминается легко.
— А я — Леха. Алексей то есть, — представился Пыхтин.
— Давно из Афгана? — спросил первый прапорщик таким тоном, словно бы наши части продолжали там оставаться и до сих пор щипали душманов.
— С первым батальоном выходил… Так что можно сказать — давно.
— Орден-то за что?
— Так. — Пыхтин приподнял одно плечо и, обсасывая длинное мощное ребро, посмотрел в сторону. — Случались в той жизни кое-какие проделки… За них и дали орден.
— Понятно. Не можешь рассказать или не хочешь?
— Не могу. До сих пор под грифом «СС» находится — «совершенно секретно».
— Ладно. Выпьем за знакомство. — Егорыч потянулся своей кружкой к кружке Пыхтина. — За то, чтобы хотелось и моглось.
— У нас в Афганистане этот тост был более распространенный: «За то, чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось, чтоб давалось и бралось и до сотни лет жилось!»
— О! — воскликнул Егорыч. — Роскошный тост! Хоть слова переписывай на бумажку, такой складный. А пили в Афганистане что? Кроме, конечно, воды.
— Капустовозы доставляли из Ташкента по воздуху водку, если не было водки, пили местное дерьмо, сделанное из сушеного винограда — превеликая дрянь!
— Значит, по части самогона они — слабаки? Не умеют его делать, да?
— Слабаки, — подтвердил Пыхтин, — не умеют. Но употреблять крепкие напитки очень даже умеют. Поэтому в пойло, чтобы крепче было, добавляют отвар табака, пойло это сбивает с ног не только человека или верблюда — переворачивает вверх гусеницами танки.
В двух ситуациях люди быстро сходятся друг с другом — в дороге, когда надо делить на четверых железнодорожное купе и вместе коротать долгие километры, и в пивных, где большинство из тех, кто держит в руках кружку с желанным напитком, очень быстро становятся братьями… Через пятнадцать минут Пыхтину и двум прапорщикам казалось, что они знают друг друга по меньшей мере лет пятнадцать, хотя принадлежали они к разным поколениям, бравые прапорщики были вдвое старше Пыхтина, и вообще были уже взрослыми, давно отслужившими армию мужиками, — когда они служили, он еще даже под стол пешком не умел ходить, лишь только ползал…
Пыхтин, пока пили пиво, размышлял — сейчас сделать заброс насчет автоматов или оставить на будущий заход? Решил, что все-таки лучше будет следующий заход, завтра или послезавтра… А если завтра погоды не будет, зарядит нудный дождь-скуловорот? Кто же в дождь пьет пиво под открытым небом? Поколебавшись немного, Пыхтин решил все-таки повременить, перенести разговор об оружии на завтра. Сгреб прапорщиков за литые плечи, притиснул к себе и проговорил дрогнувшим голосом:
— Золотые вы мужики!
— Это мы знаем, — отозвался Егорыч звонким голоском, — это нам говорят все без исключения.
— Жаль, что вас со мною в Афганистане не было.
— Нет уж, спасибо, — замахал руками Павел Павлович, — как-нибудь без нас, пожалуйста!
— Да я не в прямом смысле, я в иносказательном, — пояснил Пыхтин, — не в смысле «воевать», а в смысле «дружить».
— А вот это мы с большим удовольствием, — в один голос ответили прапорщики.
— Ну что, завтра встретимся, продолжим общение, попьем еще пивка? — предложил Пыхтин.
— Только лещ на этот раз будет нашим, — сказал Егорыч.
— Не надо! — Пыхтин протестующее поднял руки, будто партизан, вздумавший заманить врагов в ловушку. — Прошу — не надо. Лещи — это моя забота, а вот пиво… пиво пусть будет вашей заботой. Впрочем, с пивом тут всегда полный порядок, баба Валя нас никогда без него не оставит, — громко добавил он и посмотрел в окошко, где сидела бровастая старуха. — Правда, баба Валь?
Та в ответ высунула из окошка руку, помахала ею. Будто космонавт, прощающийся со стартовой площадкой космодрома.
— А если к пиву присовокупить что-нибудь покрепче? — заинтересованным тоном полюбопытствовал Егорыч. — Ликер «Шасси», например, или десертный напиток «Северное сияние»? Можно организовать коктейль «Вырви глаз», от которого даже сам товарищ Бендер не отказывался… А?
— Это все — на ваше усмотрение. Мое дело — закуска, — сказал Пыхтин.
— Ладно. Во сколько встречаемся?
— В шесть часов вечера устраивает?
— Как сегодня? Вполне.
— А если погоды не будет? — задал резонный вопрос Егорыч. — Осень всетки.
Пыхтин не удержался, глянул в небо и поморщился недовольно: по высокому вечернему пологу, занимая самый центр, ползли колючие перистые облака — верный признак того, что погоды может и не быть.
— Если не будет погоды, постоим, в конце концов, под грибком, — степенно произнес Павел Павлович. — Не размокнем.
Первый контакт был найден. Его нужно было закреплять.
Покинул Пыхтин пивной пятачок в приподнятом настроении: внутри у него теплилась уверенность, что крючок он забросил в правильное место, прапорщики эти хотят не хотят, а наживку заглотят обязательно. Он ее подведет прямо к их носам, чтобы и лакомый кусок было хорошо видно, и запах от него шел соблазнительный.
К следующему вечеру Пыхтин приготовил не только завидно-отменных лещей — достал двух светящихся, будто они были сотворены из янтаря, рыбцов: то самое, о чем мечтали прапорщики. Рыбец — вкуснятина, которая ранее всегда водилась на Кубани да на Дону, ныне же рыбец существует в основном в народной молве, да еще попадается в старинных сказках, он почти повсеместно перевелся и лишь отдельные личности, знатоки, рыбьи короли знают, где, в какой конкретно яме можно выловить за лето десяток этих редкостных, тающих во рту рыб. Пыхтин представил себе, как будут ошеломлены едоки-прапорщики, какими у них сделаются лица, и невольно усмехнулся.
На мгновение ему стало жаль рыбцов и он сделал нерешительное движение, пытаясь отложить их в сторону, но в следующую минуту махнул рукой обреченно: ради «калашниковых» и рыбца не жалко… Ведь многими людьми и прежде всего мужиками управляет не ум, а желудок; вот тут-то и помогут редкостные рыбехи, благодаря им желудки двух прапорщиков примут нужное решение, и тут Пыхтин был прав.
Погода, вопреки худым ожиданиям и недобрым перистым облакам, не подкачала. Вечер выдался такой же светлый и теплый, как и предыдущий, в городе вкусно пахло шашлычным дымом, грибами, прелой травой, подсыхающей землей, в воздухе появилась тонкая невесомая паутина, попадая в лучи света, она искрилась дорого, беззвучно перемещалась с места на место, украшала окружающие пейзажи.
Пыхтин пришел к пивнушке на пять минут раньше обговоренного срока, но прапорщики уже были там, увидев долговязую стремительную фигуру Пыхтина, доблестные защитники Родины призывно завзмахивали руками, закричали дружно — один тонким, другой грубоватым резким голосом:
— Алексей! Леха, сюда!
Столик они заняли прежний, плотно заставили его пивными кружками — решили, как понял Пыхтин, дать серьезный бой превосходящим силам противника.
— Что, наступил день большого рывка? — вскричал Пыхтин приветственно. — Как в хорошем футболе: пивка для рывка, водочки для обводочки…
— Для такого футбола у нас все имеется, — неожиданно застенчиво потупившись, произнес Семен Егорыч, — и с рывком все в порядке, и с обводочкой.
— Пор-рядок — это хор-рошо, — Пыхтин азартно потер руки, — люблю порядок!
— Нам твой лещ всю ночь снился, — сказал Павел Павлович, — сказочный продукт!
— Сегодня я вас угощу еще более сказочным продуктом. — Пыхтин снова азартно потер руки. — И вообще за этим дело у нас не будет застаиваться… Привет, тетя Валя! — запоздало выкрикнул Пыхтин, увидев в проеме окошка улыбающуюся старуху, вскинул сразу обе руки, потряс ими над головой. — Салям алейкум!
В следующую минуту он схватил со столика кружку, отпил немного горьковато-нежного, толково сваренного напитка, восхищенно почмокал губами:
— Хар-рашо!
— Что, огонь не терпится залить? — добродушно сощурившись, поинтересовался Павел Павлович, лицо у него от мелких морщин сделалось печеным, каким-то старушечьим.
— Не терпится, — подтвердил Пыхтин, хотя ничего у него не горело.
— Вчера небось здорово добавил?
— Ага, добавил, — усмехнувшись про себя, Пыхтин согласился и с этим.
— Как насчет того, чтобы укрепить градусы? — Егорыч сунул руку за пазуху — словно бы за пистолетом потянулся.
— Сегодня — нет, — твердо произнес Пыхтин, — боюсь перебора. От такого лютого ерша голова может расколоться, как старая глиняная крынка.
— Это верно, — голос у Егорыча сделался сочувственным. — Мое дело — предложить…
— …а мое — отказаться. — Пыхтин засмеялся, снова отпил из кружки пива.
За столом, как и вчера, очень быстро установилась легкая доверительная атмосфера, где все люди, у которых в руках кружки, а на губах — пивная пена, — братья, на лица пролит благословенный свет, глаза лучатся добром и теплом, Пыхтин, продолжая посмеиваться, забрался рукою в сумку, достал оттуда двух сочных, до одурения вкусно пахнувших рыбцов, лихо шлепнул на стол. Егорыч поспешно схватил одного за хвост, поднес к лицу.
— Ну, что скажете, господа? — торжествующим тоном поинтересовался Пыхтин.
— Вах-вах-вах! — неверяще округлил глаза Егорыч. — Это же настоящие рыбцы!
— Рыбцы, — подтвердил Пыхтин.
— Царская рыба. Рыбцами, говорят, любил баловаться Александр Первый.
— Вполне возможно…
— Он, когда на Азов приезжал, разных деликатесов отпробовал. В том числе и вяленого рыбца. И глаз на него положил. Говорят, пока не умер — все рыбца себе требовал. Каждый лень ему на стол подавали.
— Хватит, Егорыч, впустую воздух сотрясать, — обрезал приятеля Павел Павлович, — доставай-ка лучше свои укрепляющие капли и наливай штук по триста.
— Как мы и договорились, я — пас, — Пыхтин накрыл свою кружку ладонью, виновато наклонил голову, — очень прощу не ругать меня, мужики, я — только пиво…
— Это мы уже слышали, — добродушно пробурчал Павел Павлович, — насиловать не будем.
Продолжая добродушно бурчать и морщить глаза — в уголках образовывались «бабушкины лапки», целая авоська, Павел Павлович отпил наполовину кружку, подставил ее приятелю.
— Сколько? — спросил Егорыч.
— Если граммов сто пятьдесят накапаешь — не ошибешься.
«Хороший прицеп, — отметил про себя Пыхтин, — верблюда с ног сшибет запросто, а прапору будет хоть бы хны. После этого можно начинать разговор не только о “калашниковых” — можно говорить о “градах”, тяжелых гаубицах и вертолетах с “нурсами”. Впрочем, у этих мужиков вертушек с ракетами быть не может. По определению…»
Павел Павлович довольно лихо расправился с «ершом», вытер мелкие слезки, проступившие на глазах, вкусно крякнул и принялся за рыбца, ловко ошкуривая его, выщипывая из плоти перышки, косточки, кусочки мяса.
— Ах, какая лепота! — не выдержав, воскликнул Павел Павлович, лицо у него приняло благоговейное выражение, и Пыхтин понял: «Пора!» До этой минуты у него в душе тлело опасение — а вдруг прапорщики окажутся не теми людьми, за которых он их принимает, поднимут крик, оглушат его пустой пивной кружкой — он ко всему был готов и остерегался сделать решительных ход, а сейчас понял — можно! Самое время двигать пешку в дамки.
— Мужики, — он оглянулся и наклонился над столом, — есть доверительный разговор. Можно?
Прапорщики невольно, словно бы что-то поняв, переглянулись.
— С доверительным разговором, Леха, всегда можно, — сказал Павел Павлович. — Особенно к нам. Мы это дело понимаем.
— Нужны автоматы. Помогите купить.
Прапорщики снова переглянулись. Семен Егорович — он в этой двойке был старшим, — вздохнул.
— Не спрашиваю тебя, зачем нужно оружие, — это, Леха, твое дело, но автоматы Калашникова — штука дорогая.
— Знаю. «Мы за ценой не постоим». Как в той песне.
— Сколько стволов?
— Минимум два, максимум — шесть.
Павел Павлович покосился на своего напарника, рассмеялся легко, будто ребенок, решивший несложную задачку по математике.
— А мы думали — вагон. Шесть стволов для нас — слону дробина, тьфу!
— Вот шесть стволов и будем брать. — Пыхтин вскинул пятерню с растопыренными пальцами, добавил один палец с другой руки. — Шесть!
— Только учти, — сказал Пыхтину Павел Павлович, приподнял за хвост янтарно-светящегося, рождающего во рту сладкую слюну рыбца, — хоть эта рыбка и вкусна до потери пульса, с языком проглотить можно, но плату мы рыбцами не берем.
— А я рыбцами и не собираюсь расплачиваться, — спокойно отозвался Пыхтин, отпил немного пива из кружки, побулькал им во рту, — у меня столько рыбца и не найдется. Чем скажете — тем и заплачу.
— Долларами.
— Долларами — значит, долларами. — Пыхтин не ожидал, что с такой цирковой легкостью сможет договориться с прапорщиками об оружии — он искал боковые подходы, осматривался, прятался в окопе, выжидал подходящего момента, а вся эта эквилибристика совершенно не была нужна, надо было без всяких сомнений и опасения идти в лоб. Пыхтин улыбнулся лучисто, освобожденно — у него даже глаза заискрились от внутреннего света: пришел он на этот пятачок одним человеком, уйдет совершенно другим.
И заламывать бешенную цену за автоматы прапорщики не стали — попросили по триста пятьдесят долларов за каждый ствол. За патроны — плата отдельная. За каждый набитый рожок…
— Еще что-нибудь нужно? — невинно поглядывая на Пыхтина и смакуя пиво с рыбцом, тщательно обсасывая каждую косточку, блаженно щурясь — вкусно было, — спросил Егорыч. — Можем пистолеты Макарова предложить, можем «ТеТе» пятьдесят третьего года производствоа — того самого, когда умер Сталин, — новенькие, в смазке…Оч-чень надежное оружие! — Егорыч поднял указательный палец, изобразил, так сказать, восхищение, даже восторг. — Оч-чень!
— Пистолеты тоже будут нужны. Скорее всего, все-таки «ПеэМы» — «макаровские», они меньше «ТеТе», за пояс засовывать удобнее.
— Чем меньше пистолет — тем ниже убойная сила.
— А нам стрелять с дальнего расстояния не надо, нам ведь что нужно — подошел поближе к нехорошему дяденьке, приставил пушку к животу и — пук! — Пыхтин засмеялся, поглядел в одну сторону, в другую, проверяя, не слышит ли кто их разговор? — Впрочем, «ТеТе» — штука хорошая, тоже может понадобиться.
За всеми столиками стояли люди, грызли соленые сушки, сухари, рыбу, один богатый человек даже принес пакет с крупными, как раки, светящеся-алыми креветками, разложил богатство перед собой на столе, — люди разговаривали друг с другом и к тому, что происходило на стороне, не прислушивались совершенно.
— Ну что ж, для того чтобы попугать нехорошего дяденьку, «ПеэМы» действительно удобнее, — согласился с Пыхтиным Егорыч.
— Теперь нам осталось договориться вот о чем… — Пыхтин допил кружку до дна, поставил ее на стол.
— О том, как это дело отметить, — подсказал Егорыч.
— Нет. Осталось решить вопрос доставки, скажем так: как, где, когда и сколько?
— Как и сколько — это наша проблема, пусть у тебя голова об этом не болит, — Павел Павлович, опережая напарника, поднял ладонь, придавил ею воздух, — надо сговориться, где и когда? Доставка бесплатная, за доставку мы с Егорычем ничего не берем, за остальное же готовь юэсейские банкноты…
— Они уже готовы. Ждут!
— С изображением президента Вашингтона?
— Не знаю. Изображен там кто-то…
…Прапорщики привезли оружие черной, без единой звездочки ночью в особняк, который снимало товарищество «Горная сосна», загнали уазик, на котором приехали, во двор, там выгрузили автоматы. В обмен получили пачку стодолларовых купюр. Молча хлопнули по рукам, там же, во дворе, под открытым черным небом, выпили по стопке водки — за удачу, — закусили крохотными, хрустящими, как молодая репа, солеными огурчиками.
На прощание Егорыч спросил у Пыхтина, — несмотря на присутствие Шотоева, он считал его старшим в команде:
— Ну что насчет пистолетов решили?
— Решили, — выступил вперед Бобылев, сплюнул пристрявший к губам огрызок огурца, — два «макаровых» и два «ТеТе» с глушителями.
— Заказ принят, — сказал Егорыч, — через два дня будет выполнен. Привезем сюда же.
— Сюда не надо. Лучше встретимся в городе, — предложил Бобылев. Он, как понял Пыхтин, невесть откуда почувствовал опасность. Нюх он имел острый, Пыхтин ему доверял.
— Можно и в городе… Какая разница? Нам, татарам, все равно…
— Знаю я эту пословицу, — отмахнулся Бобылев, — еще со школьной скамейки. А может, даже и раньше.
Пыхтин, поймав вопросительный взгляд Егорыча, улыбнулся успокаивающе: все, мол, в порядке.
Прапорщики забрались в свой, тяжело заскрипевший рессорами уазик и укатили домой. Бобылев мрачно посмотрел вслед красным огням стоп-сигналов, удаляющимся в глубину пустынной черной улицы, помял пальцами подбородок.
— Очень хочется мне сделать одно дело…
— Какое?
— Пристрелить этих двух падальщиков и закопать на берегу Кубани.
— А патроны нам кто будет поставлять? Пушкин?
— Найдем другой источник. Да потом можно сделать запас поприличнее, а прапоров… — Бобылев издал выразительный звук.
— Ты думаешь, они этот вариант не просчитали и не имеют никаких подстраховочных концов?
— А мне плевать, что они имеют или не имеют. Плохо то, что они знают наш адрес.
— Плохо, конечно, но убирать их сейчас рано. Уберем позже.
— Да потом, такие воры, как эти прапоры, часто заваливаются. А прапоры как пить дать завалятся. И первым делом выдадут нас.
— Не успеют выдать, — успокаивающе проговорил Пыхтин, — мы им печенки вырежем гораздо раньше.

Глава шестая

Бобылев хорошо понимал одно: людям нельзя давать застаиваться, нельзя, чтобы они пребывали в состоянии лени, сонного покоя, ничегонеделанья, разглядывания по телевизору цветных картинок. Провели первую операцию с богатым греком — надо проводить вторую. Иначе народ обленится, зажиреет на хороших харчах и фирменной выпивке.
Бобылев собрал свою группу на совет и спросил в лоб:
— У кого какие есть идеи?
— У меня есть, — сказал Федорчук, огладил колени сухими крепкими ладонями, — но ежели проколемся — мне будет хана.
— Ты давай, вначале выкладывай, а потом будем сообща решать, проколешься ты или нет, — недовольно проговорил Бобылев, добавил что-то в нос — похоже, нечленораздельно выругался матом.
— Есть у меня знакомые, у которых квартира от пола до потолка забита барахлом.
— Что за барахло? Если это бабушкино подвенечное платье и съеденный молью мех — нам это по фигу, обойдемся без древнего приданого.
— В том-то и дело, что не моль и не полусгнившее подвенечное платье. Сам хозяин десять лет проработал за кордоном, был представителем Морфлота в нескольких странах и навез сюда всего столько… полный корабль, в общем, от золота и драгоценных каменьев до японской аппаратуры и итальянского хрусталя. В квартире не только полки — стены от барахла ломятся.
— Интересно, интересно, — задумчиво проговорил Бобылев. — И кем же тебе приходится этот бравый морской дядек?
Федорчук неожиданно смутился и отвел глаза в сторону, потом проговорил неохотно:
— Вот именно «дядек»… Двоюродный дядя это.
На что уж Бобылев всегда прекрасно владел собою, на его лице, кроме мрачного спокойствия редко что можно было прочитать, но тут лицо у него удивленно вытянулось, брови вскинулись под углом друг к другу, образовали домик и он спросил громко, совсем не ощущая нелепости вопроса, который задавал:
— Родной?
— Двоюродный!
— Понимаю, понимаю, — пробормотал Бобылев смято, — но все равно близкий родственник… Не жалко?
— А чего мне его жалеть? — Федорчук усмехнулся, махнул рукой. — Он меня никогда в жизни не жалел, и я его не буду жалеть.
— По материнской линии дядька или по отцовской?
— Какая разница?
— Тоже верно, — Бобылев одобрительно наклонил голову, — разницы никакой. Только вот боишься ты чего, не понял я.
— Если кто-то из дядькиной семьи останется в живых — мне хана.
— В живых у нас никто не остается, — назидательно произнес Бобылев, — живой человек — это брак, а брака у нас не бывает. Понял? Тот, кто схалтурит, — для начала может заказывать себе алюминиевые зубы, поскольку своих собственных уже не будет, а в случае повторения уже может оформлять заказ себе на гроб… Из того же металла.
— Гроб можно заказать и деревянный, — засмеялся Пыхтин.
— В алюминиевом человек меньше портится.
— Тогда уж лучше гроб цинковый. Самый качественный. Как у нас в Афганистане… Груз двести.
— Ну что ж, дядюшку будем считать сданным с рук на руки, — подвел итог Бобылев, — приговорили родственничка. На будущее нам надо иметь толкового информатора, который должен давать конкретные наводки, где конкретно обитают богатые Буратино. Леха, придется тебе и этим заняться.
— Все Леха да Леха, — недовольно пробурчал Пыхтин, — чего же это я во все дырки затычка?
— Больше некому. У нас такой только ты один: обаятельный, улыбчивый, белозубый, контактный… Других нет.
— Все Леха да Леха, — не унимался Пыхтин. Впрочем, недовольства в его бурчании не было — Бобылев нашел убедительные слова, Пыхтин остался ими доволен.
— А ты, Дим, молодец, — Бобылев перевел взгляд не Федорчука, — есть в тебе мужская крепость… Можешь в будущем стать железным человеком. — Бобылев поднялся с места, потянулся. — На этом закончим наше совещание. И — информация, от каждого нужна информация… Приносите ее в клюве, господа. Операции наши не должны носить случайный характер, метод тыка пальцем в воздух нам не подходит. Нужно иметь полный пакет информации на руках и делать правильный выбор.
С момента первой операции минуло девять дней, Бобылев внимательно следил за тем, какие слухи распространяются по городу, о чем говорят люди в троллейбусах, на рынке, в магазинах — говорили там о чем угодно, о политике, ценах на мясо, семействе Ельцина и кремлевских обитателях, о нехватке денег и лекарств, о придурках из числа новых русских, — но только не об умертвленном бизнесмене, убийство семьи Попондопуло прошло незамеченным.
А раз улеглись круги от первого камня, брошенного в воду, — да их и не было вообще, кругов этих, — то можно готовить второй камень…
Вечером Бобылев привел в особняк нового человека — такого же жилистого, худого, как и он сам, с таким же, как у него, лицом, — новичок был как две капли воды похож на Бобылева.
— Вот, — сказал Бобылев и вытолкнул новичка на середину комнаты, — прошу любить и жаловать…
— Это что же выходит, — не выдержал Пыхтин, — твой родной брат?
— Нет, не родной и даже не двоюродный… Но человек надежный, проверенный. Величают Алексеем.
— Тезка, — встрял в речь шефа Пыхтин.
— Фамилия Алексея… Да что нам, собственно, фамилия? Мы друг друга не за фамилии ценим.
— Фамилия моя — Бобров, — сказал Алексей, — зовут Александром Александровичем. Но в зоне, — Алексей оглянулся на Бобылева, — меня звали Алексеем. Не знаю почему, но звали именно так. Еще звали Рябым.
Лицо у Боброва, особенно щеки, было каким-то непроглаженным, пористым, словно бы в детстве он переболел оспой или чем-то еще.
— Рябым тебя можно звать? — по-свойски грубовато, заранее становясь с Бобровым на одну ногу, спросил Пыхтин.
— Не обижусь, — сказал Бобров, — да и чего обижаться, если я в самом деле рябой.
Брать федорчуковского родственника поехали на двух машинах, вторую машину дал Шотоев, и не только дал, но и сам сел за руль. На номера — и спереди и сзади, — наложили алюминиевые пластины. Это были новые номера. Засекать их можно было сколько угодно, даже записывать на бумажку — результат в конце концов все равно будет дохлым: они отъедут от «места экспроприации» на пару кварталов, сдернут с номеров алюминиевые пластины и спрячут их в багажник, а это — концы в воду. Надо обязательно иметь четыре-пять запасных комплектов номеров и можно плавать, как рыба в реке Кубани — вольно…
Когда отъехали от своего особняка, который они стали именовать по-партизански базой, Шотоев проговорил недовольно:
— Что-то Кежи, брата моего, все нет и нет. Был бы Кежа, он бы и уселся за руль… Вместо меня. У него — права водителя первого класса.
Бобылев ехал в первой машине с Федорчуком. По дороге с интересом покосился на него:
— Слушай, а не страшно тебе…
— Нет, — коротко и быстро, словно бы выплюнув что-то изо рта, ответил Федорчук. — Не страшно.
— Все-таки — свои… Какие-никакие, а родные.
— Я же сказал — нет!
— Не будешь к ним в квартиру подниматься?
— Не буду. Хватит с меня того, что я сижу за рулем.
— Правильно, проговорил напоследок Бобылев и, поугрюмев лицом, поправил стоявший в ногах автомат. Прапорщики поставили оружие что надо, Пыхтин поработал хорошо, — в смазке, ни разу не тронутые в поле, пристрелка на них была сделана только на заводе, — удобные, с откидными прикладами… Их можно было даже прятать под плащ. Бобылев был доволен новым оружием.
Он цепко, словно бы сам сидел за рулем, следил за дорогой и думал о том, что кавказцы хоть и отступились от него, не сидят вроде бы на хвосте, но ощущение опасности не прошло, как находился внутри все чувствующий железный холодок, так и продолжал находиться. Может, Шотоев не выполнил своего обещания до конца, не снял блокаду?
А раз так, то и Бобылев будет верить ему только наполовину. Более того, надо будет внимательнее присмотреться к окружению и произвести отбор — поделить народ на своих и чужих. Шотоевский братец — явно чужой, Федорчук, надо полагать, тоже чужой — глазом не моргнув, свернул набок шею своему дядюшке и сунул ее под топор, что вызвало у Бобылева гадливое чувство: есть вещи, которые нельзя преступать, они — табу и стоит только перешагнуть через эту черту — ни один вор в законе не будет уважать тебя. Федорчук переступил через черту.
Кто следующий? Сеня Лапик. Хороший мужик, талантливый, руки золотые, но… Слабый он. На него малость надави — переломится пополам.
Остаются двое — Рябой, которого Бобылев знал еще по зоне, знал хорошо и был уверен, как в себе самом, и красавчик Леха Пыхтин. При подбивке бабок счет оказывается баш на баш…
«А что, баш на баш — это не так уж и плохо». — Бобылев откинулся назад, на жалко заскрипевшую спинку сиденья, глянул на часы. Было два часа ночи — самое подходящее время для дел, которыми они занимаются.
— А вообще-то дядька мой — веселый человек, — неожиданно хихикнул за рулем Федорчук, — много забавных вещей рассказывал. Под крышей Морфлота всегда работали кагебешники. Так вот, один такой кудрявый был послан в Ливан — послан в ту пору, когда там шла война. А на войне люди много пьют — только так можно снять напряжение и чуть расслабиться. Иначе человек сходит с ума — постоянно лупят ракетами, в окна швыряют гранаты, стрельба за дверями дома стоит такая, что можно оглохнуть. В общем, морфлотовец в Ливане здорово пил, так надирался, что каждый вечер лежмя лежал, в стельку. А утром, когда у него появлялся водитель, морфлотовец отдирал голову от подушки и стонал: «Абдулла… Абдулла… Поезжай в армянский район, купи “мит хрю-хрю”… “Мит хрю-хрю”»…
— А что такое «мит хрю-хрю»? — спросил Бобылев, когда Федорчук кончил хохотать.
— «Мит» — это по-английски мясо, а «хрю-хрю» — это хрю-хрю, поросячье хрюканье. Арабы ведь свинину не едят, Коран запрещает, поэтому морфлотовец и гнал своего шофера в армянский Бейрут, там, как рассказывал дядька, большая православная колония и свиного мяса у армян, естественно, полным полно. Поскольку морфлотовец знал английский язык примерно так же, как я корякский, то вместо слова «поок» — свинина или «пиг» — свинья, он произносил «мит хрю-хрю» — то самое, что было для него родным и вертелось на языке.
— А ты-то откуда знаешь, где в Бейруте живут армяне?
— Я там бывал.
— Как? В Бейруте? — Бобылев удивленно глянул на водителя и приподнялся на сиденье. — В Ливане?
— Ну! У дядьки. — Федорчук вновь захохотал. — В Восточном Бейруте.
На скорости они одолели выбоину, внезапно возникшую в асфальте, Бобылев недовольно поморщился — такие ямы хлипкой машиненке брать и сложно и опасно, на дороге можно оставить колеса, Федорчук же на выбоину даже не обратил внимания — автомобиль же — чужой…
— Забавный у тебя дядька, — задумчиво произнес Бобылев, усмехнулся тяжело, — был…
— Был, — спокойно, даже не споткнувшись на секунду, не дрогнув голосом, согласился с ним Федорчук, добавил, также усмехнувшись: — Туда ему и дорога!
— Не жалко?
— Нет!
С квартирой морфлотовца обошлись так же, как с квартирой грека Попондопуло, — дейстовали проверенным методом. Только на всякий случай взяли с собой тяжелую, с пуд весом, кувалду: а вдруг дверь у этого загранкадра укрепленная, бронированная? Федорчук у дядьки не был давно, месяца три, а за три месяца могло утечь много воды.
Лампочка в подъезде не светила — с началом перестройки жэки перестали считать своей обязанностью заботу о жильцах, — а вот наверху, где располагалась квартира морфлотовца, в патрон, наоборот, была вкручена лампочка чересчур сильная, ватт на сто пятьдесят (все повторялось, только с точностью до наоборот), Бобылев, глянув на нее, недовольно сощурился:
— Кучеряво живет Буратино!
Одного человека — Рябого, — он оставил с автоматом внизу, с собой, как и в прошлый раз, взял Пыхтина.
— А дверь-то — хлипенькая, — оглядевшись, произнес Пыхтин, — хотя и производит впечатление крепкой. — Ощупал ее руками, потыкал пальцем в обшивку и презрительно поджал губы. — Несерьезная какая-то…
Дверь была обшита черным, пахнущим плохой пластмассой дерматином, под дерматин был положен толстый слой поролона, который хозяин прошил в нескольких местах рисунчатым мебельным стежком. Под поролоном же стояла обыкновенная фанера — старая, непрочная, перекошенная, брежневской поры, когда люди еще не ведали, что дверь из косяка можно запросто выколотить обыкновенной кувалдой, и в Москве — передовом городе России этим методом успешно пользуются и омоновцы, и налетчики, и пожарники — все кому не лень. Ну а Краснодар — периферия, глухомань… — Бобылев не выдержал, рассмеялся коротко, зло. А что глухомани остается делать? Только подражать столице.
— Леха, плечом вышибить сможешь? — тихо спросил Бобылев.
— Смогу. А кувалду пусть кто-нибудь оттащит вниз, чтобы не мешала нам. Да потом, вдруг в спешке забудем?
Бобылев вгляделся в лестничный проем, в узкую темную прорезь, образованную перилами, и тихонько, едва слышно свистнул:
— Рябой!
Рябой отозвался таким же тихим аккуратным свистом.
— Поднимись сюда! — приказал ему Бобылев.
Беззвучно — ни одна ступенька не отозвалась на шаги скрипом, — Рябой поднялся на третий этаж. Бобылев молча показал ему на кувалду, потом пальцами изобразил идущие ноги и показал вниз. Рябой понимающе наклонил голову, подхватил кувалду и так же беззвучно, как и поднимался, ушел вниз. Бобылев выждал немного, глянул на часы — на циферблате было пятнадцать минут третьего — самое удобное время для сна, — и скомандовал Пыхтину:
— Пора!
Пыхтин передал автомат Бобылеву, оттянулся к стене, уперся в нее одной ногой, набрал в грудь воздуха и тяжелым снарядом перелетел через лестничную площадку. На лету понял, что хорошо поступил морфлотовец, обив дверь поролоном, — мягче будет врубаться в нее.
Он ударился в дверь плечом и не рассчитал свои силы, а точнее, свой вес: дверь от удара раскрошилась на несколько частей, в воздух полетели ошмотья поролона, дерматина, пыльной старой пакли, находившейся, судя по всему, под прежней тряпичной обшивкой, — и вместе с остатками двери влетел в квартиру.
В квартире, в прихожей, горел свет. Пыхтин громко выматерился. Бобылев кинул ему через проем двери автомат, Пыхтин стремительно передернул затвор и в ту же секунду дал короткую очередь по скуластой, с черными татарскими глазами женщине, выскочившей в прихожую в полупрозрачной ночной сорочке, украшенной затейливыми яркими кружевами.
Все пули попали женщине в грудь, отшвырнули ее в темноту комнаты, из которой она так внезапно показалась.
В следующую секунду из притеми этой комнаты выплеснулся огонь — раздался один выстрел, за ним второй, потом третий, Пыхтин вновь громко выматерился, крутанулся на одной ноге — пуля обожгла ему плечо, — и откинувшись спиною к стенке, дал по вспышкам длинную очередь.
Больше из темноты никто не стрелял. Бобылев пронесся мимо Пыхтина, впрыгнул в комнату, ударил кулаком по широкой, мерцающей в темноте красноватым слабым светом клавише выключателя.
Вспыхнула электрическая лампочка.
В постели, откинув от себя одеяло, лежал дородный, с выступающим начальственным животом мужчина — густобровый, с седой головой и такой же седой шкиперской бородкой, обрамлявшей загорелое лицо.
Все пули пыхтинской очереди попали в его тело, мужчина был искромсан в фарш, лишь голова да руки были нетронутыми. В правой, раскрытой ладони поблескивал маленький никелированный пистолет. Бобылев поморщился: «Не пистолет, а дамская пукалка, бестолковка, из которой хорошо только на мух охотиться…»
У мертвого мужчины неожиданно приоткрылся один глаз — чистый, пронзительно черный, внимательный, и Бобылев, присев от неожиданности, вскинул автомат и также выстрелил в морфлотовца. Выстрел был одиночный, пуля вошла тому в лоб, по центру, прямо над переносицей, оставив там красное пятно, как у индийской танцовщицы, виденной Бобылевым в кино.
— Гад! — громко выругался он, метнулся в коридор к Пыхтину. — Тебя ранило?
— Несильно, — поморщившись произнес Пыхтин, — пистолет слабенький. Но перетянуть руку не мешает. Хуже было бы, если б ранило автоматной пулей.
— Леха, все разговоры потом! Проверь квартиру, есть ли тут кто-нибудь еще?
Пыхтин заглянул в одну комнату, в другую, ударил ногой по двери туалета, сшиб защелку, заглянул в кухню.
— Никого. Их было только двое! — Добавил, восхищенно пощелкав языком: — Добра-то, добра… На грузовике не увезти, не то что на наших двух «жигулятах».
Бобылев, раскинув на полу большой клетчатый плед, сдернул с инкрустированной тумбочки видеомагнитофон «Акай», поставил на плед, потом рядом поставил японский телевизор с черным экраном, затем — второй магнитофон, затянул на пледе узел.
— Леха, дуй вниз с барахлом. И кавказца зови на подмогу. На атасе оставь Федорчука, ему здесь делать нечего.
— Понял. — Пыхтин подхватил плед с аппаратурой, со стола — тяжелую хрустальную вазу, в карман сунул хрустальную шкатулку, в которой лежали женские драгоценности, снятые владелицей с себя на ночь — сережки, несколько колец с камнями, цепочка и браслет, а также дорого поблескивающие благородной желтизной золотые мужские запонки, замер, на секунду оглядываясь, но Бобылев нетерпеливо подогнал его:
— Быстрее! Быстрее!
Бобылев рассчитывал такие операции точно: семь-десять минут, больше нельзя — может появиться вызванная кем-нибудь из соседей милиция. Но семь минут у него есть точно. А если точнее, то все десять. Всегда, во всех операциях он будет иметь эти десять минут. Если же не повезет и недалеко окажется милицейский патруль или того хуже — собровцы или омоновцы, то Бобылев со своими ребятами перемелет из «калашниковых» любое ментовское подразделение.
Да потом Бобылев обзавелся картой, где было проставлено более двух десятков неровно нарисованных звездочек — колючими козюльками этими были отмечены отделения милиции… Там, где отделение милиции находится рядом, Бобылев проводить операцию не станет — не дурак. Да и рисковать незачем.
Он метнулся к секретеру, рывком растворил створки — теперь нужно найти деньги… Но не деньги — главное в этой квартире, главное — золото. Золото, золото… Оно здесь было, Бобылев чувствовал его, ощущал своей кожей, кончиками пальцев, были и дорогие каменья, бриллианты с изумрудами, и все это надо было обязательно найти. Он выдернул из секретера один ящик — ящик был полон разных кожаных удостоверений, то, которое находилось наверху, ударило в глаза золотым тиснением «Комитет государственной безопасности СССР», Бобылев не выдержал и засмеялся: федорчуковский дядюшка-то — тоже из этих самых… которые лаковые козырьки на фуражках носят. А Федорчук, наивный дурачок, этого не знал.
Вполне возможно, что история с «мит хрю-хрю» произошла именно с федорчуковским дядюшкой и он рассказывал дорогому племянничку байки про самого себя. Бобылев снова хрипло, с какими-то торжествующими скрипучими нотками, рассмеялся. В другой раз удостоверение КГБ его испугало бы, загнало в угол, заставило бы трястись, но только не сейчас. Ныне времена КГБ, как и СССР, прошли, да и некогда грозная организация называется сейчас уже совсем по-иному. Бобылев швырнул ящик с удостоверениями на пол.
Выдернул второй ящик — бумаги, бумаги, бумаги, пахнущие пылью старые справки, счета за электричество и телефонные переговоры… Бобылев поморщился от пыли и затхлого мышиного духа, подивился невольно, как же мыши умудрились залезть в глухо закупоренный секретер, и бросил второй ящик на первый.
Выдернул из пазов третий ящик. Та же картина — бумаги, бумаги, бумаги, пахнущие пылью и мышами справки, исписанные от руки страницы — то ли письма, то ли воспоминания — макулатура, словом. Выругавшись, он также швырнул ящик на пол. Скорее всего, деньги находятся не в секретере.
По полу затопали ноги — Пыхтин, Рябой… Даже Шотоев, и тот поднялся сюда. Бобылев бросил не оборачиваясь:
— Быстрее собирайте вещи. Тяжелые предметы не берите — не увезем. Скоро будем уходить.
Он присел перед секретером на корточки, соображая, имеются в нем секреты или нет, разглядел сбоку маленькую дверцу и обрадованно помотал головой, потом выдернул из кармана нож и поддел дверцу лезвием. Выругался — в потайном ящичке секретера денег не было, лежали партийный билет, учетная карточка с надписью «Коммунистическая партия Советского Союза» и две орденские книжки.
— Сука! — неведомо кого обругал Бобылев.
Под секретером находились несколько книжных полок, поставленных на пол одна на другую, плотно забитых, проседающих под тяжестью томов с нарядными тиснеными переплетами. Бобылев вывалил на пол книги, расшвырял их ногами — книги были как книги, никаких схоронок, вырезанных в страницах, углублений не было. И все-таки хозяин прятал же где-то деньги… Где?
Через минуту Бобылев нашел потайной «погребок» — шкатулку, привинченную к боковой, глухой стенке секретера, этакий «чуланчик», обтянутый качественным, под дерево, пластиком. За пачками денег лежал кулек, в который был засунут тяжелый кожаный пенал. Бобылев понял — драгоценности.
Шкатулка была доверху набита долларами. Бобылев издал торжествующий крик, выгреб из схоронки деньги — несколько пачек, перетянутых резинками, потом извлек конверт, в котором находились французские франки — на конверте была проставлена сумма, пошарил в схоронке рукой, надеясь найти родную отечественную валюту — «деревянные», но «деревянных» не было, хозяин держал их где-то в другом месте, — глянул на часы.
Время находилось уже на пределе — прошло почти семь минут, — скомандовал, не обращая внимания на Шотоева, хотя Шотоев был старшим, возглавлял их контору:
— Все, все! Уходим!
Хоть и много находилось вещей в доме бывшего морфлотовца, а за семь минут квартира оказалась изрядно опустошенной.
— Уходим, уходим! — подогнал людей Бобылев, поддел ногой ящики, вытащенные из секретера, подцепил пальцами удостоверение КГБ, также сунул его в карман. Сделал это интуитивно, без особого расчета, хотя понимал — подобные документы являются очень серьезной уликой.
Если эти корки найдут у него, то спуску не дадут ни при каких обстоятельствах, а с другой стороны, с этим, хотя и старым, уже вышедшим в тираж удостоверением можно славно повыпендриваться где-нибудь в небольшом районном городке, в Усть-Урюпинске или Верхне-Морковинске, поесть, попить за чужой счет, — Бобыылев улыбнулся и хлопнул рукой по карману. Метнулся в комнату, где лежал убитый хозяин, сделал контрольный выстрел — на всякий случай. Мертвой женщине также выстрелил в голову.
— Уходим! — скомандовал он еще раз, подхватил чемодан, в который Рябой успел сложить хрусталь, и стремительно двинулся к выходу.
— Аккуратнее, шеф, — предупредил его Рябой. — Не перебей хрупкие предметы.
— Не боись, родимый, не первый год замужем, — отозвался Бобылев, — всем на выход! А ты, Рябой, прихвати музыкальный центр — ценная штука… В углу стоит.
Через минуту обе машины уже выезжали из двора. Бобылев, высунувшись из окна жигуленка, глянул на испуганно-замерший, словно бы помертвевший дом — не горит ли где свет? Все окна были темными — жильцы либо спали, либо боялись вмешаться в происходящее: вмешаешься — заработаешь дырку в животе.
— Так-то лучше, — угрожающе пробормотал Бобылев, будто бы кто-то из здешних жильцов имел к нему претензии и собирался сбросить с верхних этажей несколько кирпичей, чтобы пометить машину, но дом не подавал никаких признаков жизни, и Бобылев успокаиваясь поставил автомат между ногами.
Машина, вырвав фарами из ночной черноты высокий, с дрожащей листвой и такой же, как и ночь, черный куст, наехала на него, Бобылеву показалось, что они сейчас завязнут в этом кусте, но Федорчук лихо крутанул руль и куст остался позади.
— А ты молодец, — сказал водителю Бобылев, когда они уже подъезжали к серому особняку, — я думал, у тебя тормоза сдадут, но ты нич-чего, сдержался.
— С чего это у меня должны сдать тормоза?
— Да так… Мало ли чего! Молодец, в общем.
— Молодец против овец, — недоуменно пробормотал Федорчук, крутя руль.
— И внутри ничего не тряслось, не хлюпала никакая водичка?
— Ничего не тряслось и ничего не хлюпало.
— А ты знаешь, что твой дядька был этим самым… — Бобылев хлопнул ладонью себя по плечу, намекая на погоны, потом приложил руку ко лбу, изображая человека, зорко вглядывающего из-под лакового форменного козырька в пространство.
— В смысле?
— Ну, как и «мит хрю-хрю», о котором ты рассказывал, — кагебешник?
— В первый раз об этом слышу, — с неожиданным смятением пробормотал Федорчук, — быть того не может!
— Гляди! — Бобылев достал из кармана кожаное удостоверение, раскрыл его. — Читай. «Подполковник Овчинников Илья Алексеевич»… Это твой дядька — Овчинников Илья Алексеевич?
— Мой.
— Царствие ему небесное. Отстреливался, гад! Леху зацепил. — Бобылев круто развернулся на сиденье к Пыхтину, находившемуся сзади. — Как чувствуешь себя, Леха?
— Более-менее. Перетянул себе руку, кровь не идет — и то хорошо. А через неделю буду как новенький. Главное, чтобы пуля у этого стервеца не была отравленной. И с чего это он вздумал стрелять?
— Дурак, потому и вздумал. Ты пистолетик его случайно не прихватил?
— Ну как же не прихватил? Прихватил. Грех ментам оставлять красивую игрушку.
— На тебе дядькино удостоверение, изучай. — Бобылев громко хлопнул твердыми кожаными корками, протянул Пыхтину, но тот протестующее покачал головой.
— Мне-то оно зачем? Отдай племяннику, пусть он изучает.
— И то верно. На! — Бобылев протянул удостоверение Федорчуку. — Изучай. А когда изучишь — выброси в выгребную яму, держать его у себя не рекомендую.
Подумал, что, может быть, все-таки оставить его у себя, а через некоторое время покуражиться в каком-нибудь райцентре, но через мгновение выплеснул эту мысль из головы. Ни к чему ненужный риск. Игра не стоит свечек.
С другой стороны, неплохо бы обзавестись удостоверениями. Например, сотрудников налоговой полиции. Или транспортной прокуратуры. А вдруг кому-нибудь придется предъявить? И верно ведь, придется.
Бобылев подивился тому, что Федорчук до сих пор не взял удостоверения своего дядьки. Неужели боится?
— Держи, держи ксиву, — Бобылев вновь хлопнул тугими кожаными корками, — подивись хотя бы…
Вздохнув, Федорчук взял удостоверение, на ходу открыл его, скосил взгляд на фотокарточку и произнес мрачно:
— Он, дядёк мой.
Бобылев хохотнул коротко.
— А ты думаешь, мы другого кокнули? Не-ет, того мы кокнули, того самого.
— Фу, маркиз. — Федорчук сморщился, хотел еще что-то сказать, но осекся, понял, что с «маркизом» переборщил.
Веселость исчезла с лица Бобылева, он поджал жесткие губы, глянул на Федорчука колко, тот хоть и не видел взгляда старшого в вязкой притеми кабины, но почувствовал его, согнулся невольно, едва не всаживаясь в руль машины.
— Осторожнее на поворотах, — мрачно и тихо предупредил Бобылев. Это был тот самый тихий голос, который звучит громче пронзительного крика. — Иначе в кювете очутиться можешь… Понятно?
— Понятно, командир, — поспешно отозвался Федорчук. Гулко сглотнул что-то тягучее, собравшееся у него во рту. Покивал головой мелко: — Все понятно.
Даже Пыхтин, и тот глянул на Бобылева с удивлением — слишком уж жестким, страшноватым, опасным показался он ему, — и на что уж Пыхтин ничего не боялся, поскольку все в этой жизни испытал, все прошел, и то неожиданно для себя согнулся, стараясь сделаться меньше в росте, в объеме, — меньше и неприметнее.

Глава седьмая

У подполковника Головкова было плохое настроение: ночью разболелись зубы, вся правая сторона, боль эту он ничем не мог успокоить — ни американским анальгином, который жена принесла ему из коммерческой аптеки, буквально разорившись на заморское снадобье, ни анальгином отечественным, ни спиртовой примочкой, ни полосканием, — всю ночь Головков промаялся и уснул только к утру, часов в пять, когда боль утихла, а потом и вовсе исчезла.
Болела конечно же не вся челюсть, болел всего один зуб — паршивый, трижды пломбированный корешок, который Головкову было жалко выдирать, — но выдрать его все-таки придется. Если он еще один раз прихватит, Головков тут же отправится к врачу и покорно усядется в стоматологическое кресло, — а пока ладно… Раз отпустил — пусть живет.
Поднялся подполковник невыспавшимся, с тяжелой звенящей головой — металлический звон раздавался не только в ушах и в висках, звенели даже ключицы, плечи, кости рук. Наскоро позавтракав теплым, лишь чуть согретым чаем — горячего питья после ночного приступа Головков уже боялся, — и мягким хлебом с колбасой, подполковник вышел из дома, направился к новенькому, окрашенному в защитный армейский цвет уазику, поджидавшему его недалеко от подъезда.
О том, что ночью была расстреляна семья Овчинникова, бывшего представителя Морфлота в Испании, а потом в Ливане, Головков уже знал — позвонили из отдела в самый «сонный» час, когда подполковник боролся с зубной болью. Как знал и другое: сегодня, во второй половине дня последует окрик сверху: это что же Головков так плохо управляет своей территорией, допускает столь страшные преступления?
А что, собственно, может сделать подполковник милиции? Держать убийц, пардон, за гениталии, давить, чтобы лиходеи никуда не ходили, не шалили, за пистолеты не хватались? Это невозможно было делать даже при советской власти, не то что сейчас.
Придется работать в поте лица, трясти осведомителей-добровольцев из числа мирных граждан, собирать по крохам сведения, вычислять бандитов, обкладывать их, как волков, красными флажками и, как на всякой волчьей охоте, уничтожать.
Нерадостная эта работа, грязная, кровавая, но выполнять ее придется, да и делать что-либо другое Головков не умел. Он был милиционером и по профессии и по призванию, и талант у него по этой части имелся, — а идти в кооператив на должность юриста с окладом раз в тридцать больше, чем его нынешний оклад, Головков не хотел. Не его это стезя, не сумеет он покрывать буквой закона разные сомнительные сделки, которых ныне заключается видимо-невидимо.
Дорога от дома до работы занимала немного времени — при неторопливой езде (а водитель Головкова старшина Попов, которого все звали только по отчеству — Федотыч, был человеком очень неторопливым и очень обстоятельным) максимум десять минут.
Федотыч сидел за рулем гордо, как казак на породистом коне, собственным дыханием вспушивал седые усы и довольно щурил глаза. Он всегда пребывал в добродушном настроении и ничто, абсолютно ничто не могло выбить его из этого состояния — он не знал стрессов, провалов по работе, дорожных происшествий, семейных неприятностей, ругани и мата, единственное ругательство, которое он признавал, было: «Мать честная!»
— Как дела дома, Федотыч? — не выдержав молчания, спросил Головков.
— Спасибо, товарищ подполковник, дома у меня — во! — Федотыч кривой рогулькой вздернул вверх большой палец. — Денег нет, но я не унываю и не жалуюсь.
— Правильно, Федотыч, — одобрил такие речи водителя подполковник, — будет и на нашей улице праздник. Вот увидишь.
— Я на это очень рассчитываю, товарищ подполковник. Не то ведь если дело так и дальше пойдет, то не только зрелища будут для нас зрелищами, а и хлеб станет зрелищем.
— Больно мудрено ты говоришь, Федотыч.
— Зато правильно. Не то куда это годится — лавочник получает в десять раз больше профессора… Разве такое есть где-нибудь в мире?
— Нет, Федотыч, такого нет. Но и такой страны, как Россия, тоже нигде нет.
Асфальт улицы неторопливо уплывал под радиатор уазика, Федотыч попыхивая раздувал собственным дыханием усы, щурил глаза и старательно объезжал попадающиеся по пути рытвины. Водителем он был аккуратным, никогда не нарушал правила дорожного движения и гордился этим.
— Это что ж выходит, мы — исключение? — Федотыч озадаченно придавил ладонью вспушенные усы. — Господь Бог на нас эксперимент ставит?
— Но мы же предали Всевышнего, отказались от Него, вот Он и экспериментирует над нами, Федотыч.
— Жалко, — вздохнул Федотыч и покачал головой. — Пожить еще хочется.
— А сколько воров в стране развелось. Каждый, кто при портфеле, — обязательно норовит отрезать себе кусок от государственного пирога. И закона такого, чтобы ударить по рукам, нету. Не принят еще такой закон, Федотыч.
— Значит, товарищ подполковник, надо создать собственную бригаду — тайную, конечно, — по уничтожению преступников.
— И пойти под суд.
— Никто таких людей не отдаст под суд, товарищ подполковник.
— Еще как отдадут, Федотыч. С большой охотой. Друзей в кавычках у нас знаешь сколько, Федотыч?
— Да уж… Догадываюсь, товарищ подполковник.
А ведь в словах Федотыча есть доля истины. В Москве, говорят, такая группа действует, убирает разных «паханов», воров в законе, поставщиков наркотиков — чистит общество. Но чистка происходит в основном на земле, а как быть с теми, кто сидит на облаках, в правительстве, в команде президента? Ведь там, кхе… грязи и преступлений еще больше, чем в низах. Как туда забраться, в верха эти?
Так в невеселом разговоре, в размышлениях, которые никак нельзя назвать светлыми, и прошла дорога до рабочего места. Федотыч свернул с оживленной улицы в зеленый, огороженный железным забором двор, затормозил у входа в межрайонный отдел милиции.
— Все, что есть по ночному убийству, — срочно ко мне, — бросил Головков на ходу дежурному — плотному лысому капитану с седыми бровями и круглой, как арбуз, головой. — Бригада, которая выезжала ночью на место происшествия, пусть зайдет ко мне.
— Есть! — коротко козырнул круглоголовый капитан.
— Соедини меня с Лысенко, — попросил Головков в приемной секретаршу — юную, с безмятежным синим взглядом и гладкой головкой красавице по имени Жанна, по которой сохли все милиционеры без исключения — и женатые и холостые, а начальник следственного отдела майор Ерохов, старый повеса-разведенец, знаток женских душ, каждый день приносил Жанне свежие розы.
Головков догадывался, какие клумбы обирает майор, но ничего не говорил Ерохову, тем более что майор в своих ухаживаниях продвинулся не дальше других.
— С каким Лысенко, с межрайонным прокурором или из краевого управления внутренних дел? — спросила Жанна.
— С прокурором, — сказал Головков и плотно прикрыл за собою дверь.
Кабинет у него был небольшой, но уютный, с несколькими живописными холстами, висящими на стенах, с деревянными панелями, придающими кабинету особый жилой дух, — в таком помещении всегда будет тепло, — с компьютером, стоящим на столе хозяина, рядом с широким телефонным пультом. И — никаких портретов, ни новых, ни старых, ни Дзержинского, ни Ленина, ни Ельцина — ни одного изображения. И флага российского, который так любят ставить у себя за спиной новоявленные чиновники, у Головкова тоже не было.
Зашипел динамик селектора. Послышался искаженный голос Жанны:
— Лысенко на проводе!
Доблестным работникам прокуратуры — пламенный салям! — поздоровался Головков. — Ты уже в курсе, что произошло? В курсе? Твои люди, значит, были уже… Надо бы не мешкая сбежаться. Чем скорее — тем лучше. Потому что у меня через час в голове, я чувствую, как пить дать, пара дырок уже будет. Меня достанут. И тебя, говоришь, тоже достанут? Видишь, какая судьба у нас незавидная… общая судьба. Я думал, в прокуратуре у вас поспокойнее, а вы, оказывается, такие же бедолаги, как и мы. Где соберемся, у тебя или у меня? Давай у меня, кофе с карамельками для дорогого гостя найду.
Минут пятнадцать Головков занимался с группой, выезжавшей на место преступления, изучал детали убийства супругов Овчинниковых, потом вызвал к себе Ерохова, сказал ему:
— Десять дней назад была убита семья Попондопуло, сейчас — Овчинниковы. Почерк, обрати внимание, один… Похоже, объявилась новая банда. Вопрос — чья она? Своя или приезжая?
— Овчинниковы были убиты по наводке. А навести могли только местные.
— Считаешь, что банда местная? Ну-у… это вовсе не обязательно. И гастролеры могут иметь хорошие местные зацепки. Обрати внимание на почерк их… У нас никогда не было ничего похожего. Обычно грабители подбирали к квартире ключи, выжидали момент, когда в квартире никого не будет, аккуратно открывали, выгребали из дома все, что им было нужно, и уходили, стараясь не оставлять после себя ни одного следа. А тут… Обрати внимание, Ерохов! Расчет у грабителей был на внезапность, на то, что в течение десяти-пятнадцати минут никакая помощь не подоспеет — нагло вышибают дверь, расстреливают хозяев, берут все ценное и исчезают.
— И в первом случае и во втором были произведены контрольные выстрелы, и там и сям — в голову, — сказал Ерохов, — это тоже имеет отношение к почерку.
— Я и говорю — почерк один. — Головков приложил руку к больной щеке — показалось, что сейчас у него вновь заноют зубы. Но нет, это только показалось. — Семью Попондопуло и семью Овчинниковых убили одни и те же люди. — Он успокаивающе погладил пальцами щеку, но в следующий момент лицо у подполковника неожиданно дернулось, словно бы пробитое током, Головков засипел болезненно: — Был наш город как город, ничем не отличался от других городов на Руси, преступников было не больше и не меньше, чем в каком-нибудь Голопупинске или Нижне-Задрищенске, и вот на тебе — банда! Со своим почерком… Тьфу!
— Вот именно — тьфу! — Ерохов вздохнул, закатал рукава рубашки. — Придется нам, товарищ подполковник, браться за стрелковое оружие по фамилии «Макаров» либо за старшего брата «Макарова» по фамилии «Калашников».
— Ну, тебе не придется, тебе надо будет башкой работать, да пером строчить, а мне придется. Операм нашим — тем более придется.
— Но полевую форму следователя я все-таки приобрету…
— Ты чего имеешь в виду? — подозрительно сощурился Головков.
— Камуфляж, чего же еще.
— Если дело в России пойдет так и дальше, то в Москве в полевой форме скоро премьер-министр будет ходить. — Головков приподнялся, глянул в окно поверх тонкой шелковой занавески — что там во дворе? В огороженный внушительным забором двор въехала старая черная «Волга» с двумя противотуманными фарами, прикрепленными к бамперу, разбрызгала большую лужу, натекшую в плоскую асфальтовую выбоину, и остановилась в конце здания, у черного входа.
Ерохов тоже приподнялся и объявил, будто Головков не знал, чья это машина:
— Прокурор приехал!
Прокурор у них был молодой, очень молодой и выносливый тридцатипятилетний человек с доброжелательной улыбкой, которую он никак, чтобы было соответствие с его должностью, не мог согнать со своего лица, да он и не старался, если честно, сделать это, — в обливном, сталистого цвета модном костюме и удобных, очень ладно стачанных кожаных мокасинах.
Лысенко сменил старого серолицего, оплывшего, с собачьими брыльями прокурора, давно всем надоевшего, отказывавшегося даже понять, что произошло в стране, усвоить, что Советского Союза уже нет и в местном райкоме ныне сидит не первый секретарь, а совсем другой человек.
Горбачевскую перестройку с ускорением прокурор воспринял с восторгом и становился на дыбы, шипел, если кто-то отзывался о Горбачеве пренебрежительно, величал «лысым пряником» или «пятнистым», а вот к руководителям последующей поры относился кисло.
Вполне возможно, он был прав и понимал то, чего не понимали в ту пору другие, и видел то, что другим не дано было разглядеть.
Мир для прокурора замкнулся на Горбачеве и старому брыластому человеку пришлось уйти. Он очень быстро превратился в недовольного, наряженного в грязную пижаму полудачника-полугорожанина, ковыряющегося у себя дома в грядках — прокурор давным давно, едва ли не в пору Ивана Калиты, приобрел персональный особнячок с неплохим участком в центре Краснодара, на задах участка выращивал теперь огурцы и морковку, имел несколько кустов сортового винограда, по десятку корней слив и черешни, маленькую плантацию малины, из которой делал довольно вкусные наливки, из винограда со сливами — тоже, и очень скоро забыл, что был когда-то грозным прокурором.
А новый прокурор еще не понял, что он грозный, он вообще не хотел быть грозным.
— Ну входи, входи, — сказал ему Головков, поднимаясь из-за стола. Привычно тронул себя рукой за щеку. — Извини, у меня зуб разболелся, ночью начал стрелять так, что чуть всю челюсть не вывернул.
— То-то, я смотрю, видок у тебя не тот, не соответствует ни званию, ни должности. Кусок сахара охота за щеку засунуть.
— На охоте не был? — переводя разговор в другое русло, спросил Головков.
У них, как на востоке, было принято поговорить вначале ни о чем — расспросить о видах на погоду, о домашних, о здоровье, о том, что едят и пьют какие-нибудь кремлевские небожители, приехавшие к ним в край отдыхать, об охоте, рассказать пару анекдотов и только потом приступить к делу. Так они повели себя и в этот раз, — по старой восточной схеме, — улыбаясь и рассуждая о пустяках, производя вид очень несерьезных людей, издали подходя к тому, ради чего они встретились…
— Какая там охота! Утки обленились, зажирели, никто их не гоняет, не плюется дробью из железных стволов, — ни Головков, ни Лысенко — благодать им сплошная, Скоро сезон кончится, а мы с тобою утятины так и не попробовали… Эх! — в голосе прокурора послышались нотки досады.
— Зима в этом году, говорят, будет теплая. Если не на утку, то на кабана нам с тобою надо бы обязательно сходить.
— Кабан — это не утка, охота совсем другая…
— В теплую зиму половина уток у нас остается. Можем сходить на какой-нибудь незамерзающий водоем…
— Ага, и попасть в лапы инспектора с недремлющим оком.
— Ну уж. Не так страшен серый волк…
— Страшен или не страшен — это как повезет, но очень уж не хочется встретиться с детиной, у которого одно лицо весит килограммов шестьдесят. Кстати, у меня новость — я охотничьего щенка купил.
— Да ну! — Головков погладил пальцами щеку — в зубах вновь возникла боль и он пытался ее успокоить. Боль — это ведь живое существо, которое надо уговаривать, боль все услышит и в конце концов утихомирится и малость отпустит.
— Хороший щен, здоровый, с дворянской родословной, чистый англичанин. Уши как блины, до земли свешиваются, когда бегает, наступает на них лапами и падает.
— Значит, настоящий служебно-розыскной, — с завистью в голосе проговорил Головков. — Обскакала прокуратура милицию.
— Только надо в деле проверить — точно ли англичанин специализируется на утках с гусями?
— Может, у меня в отделе попробуем ее на наркотики?
— Нет, спасибо. Моя собака в таких делах участвовать не будет, — спокойно и грустно произнес прокурор, — это для нее гибель. Чтобы пес искал наркотики, ему самому надо эти наркотики попробовать, а это — смерть для каждого кабысдоха. Я не хочу, чтобы мой пес стал наркоманом.
— Жаль, — Головков не выдержал, вздохнул, — а то я ищу собаку себе в штат.
— Что, в Краснодарском крае уже наркотиками запахло?
— Да, имеются такие сведения, — неопределенно ответил подполковник, покосился на Ерохова, словно бы соображая, нужно ли тому об этом знать или нет. — Раньше у нас был город как город, никто худого слова сказать не мог, а сейчас стал некой перевалочной базой. В том числе и по части наркотиков. Ладно, — бросил Головков раздосадованно, — в конце концов и с этим справимся. Лишь бы советами не замучали.
— Ну что, ближе к делу?
— К телу.
— Как там талдычат на востоке: не суетись и тело твоего врага пронесут мимо тебя?
— Правильно. Не суетись под клиентом.
— А вот эта истина не восточная, а типично московская.
— Москвичи вообще не любят суетиться под клиентами.
Через пару минут Лысенко с Головковым плотно засели за бумаги, Ерохову определили роль на подхвате — то одно требовалось подать, то другое, то принести что-нибудь, его задача — подключиться к разработке, которую сделают старшие. А разработка, — собственно, это была даже не разработка, а скорее версия, — сводилась к следующему.
И прокуратура и милиция прохлопали, извините за выражение, рождение новой банды. Банда эта состоит из своих — к такому общему мнению пришли и Лысенко и Головков, — гастролеров в ней нет, есть только свои, местные… Могут, правда, быть какие-нибудь приблудные граждане — беженцы либо командированные из бывших союзных республик, ныне со вкусом поедающие плоды демократии, самостоятельности, вольной жизни, и приблудные эти могут оказаться очень жестокими. Но главные люди в банде — свои, краснодарские.
Численность банды небольшая — не более десяти человек. Есть и наводчики, есть некие люди — один, максимум два человека, которые, может быть, даже служат в милиции либо в налоговой полиции, указывают пальцем на удачливых бизнесменов, предпринимателей, у которых хорошо идут дела — этих, мол, можно смело щекотать… Риска почти никакого: деньги предприниматели хранят дома в кубышках, банковскими услугами пользоваться не научились, запоры на дверях имеют хлипкие — плевком можно сшибить, — вот и расстается народ и с деньгами и со светом белым… Потому-то налетчики свидетелей не оставляют — боятся.
— В милиции наводчики есть, — согласился с предположением Головков, — это точно. А в прокуратуре есть?
— Теоретически могут быть, практически нет, — убежденно произнес Лысенко.
— Почему?
— У нас людей мало. Это милиция разрослась, там, где раньше работало семьдесят человек, сейчас корпит в поте лица двести пятьдесят, а прокуратура не разрослась совсем. Как были в штатном расписании заложены полторы калеки, так полторы калеки и остались. А потом я наших людей знаю. Всех — поименно. И кто чем дышит, знаю, и кто какую кашу ест по утрам, и сколько пар носков изнашивает в год — все знаю.
Подполковник вздохнул зажато, боясь растревожить только что утихшую зубную боль, пожевал губами: прокурор находился в выгодном положении, у него все люди на виду, а у Головкова нет, и насчет каши и носков своих подопечных он ничего сказать не может, вот ведь как… Кто знает, вдруг у него в приемной появится какой-нибудь сержантик, околпачивший Жанну, оттопырит ухо и то, что услышит, передаст завтра в банду?
Такое запросто может стрястись. Поэтому сержантика с ушами-локаторами надо обязательно вычислить и изолировать.
— Ладно, поехали дальше, — сказал Головков.
Почерк у бандитов — решительный, жестокий, они ничего не боятся, ни крови, ни того, что стрельбой своей разбудят город, ни соседей убитых, не боятся, наверное, и милиции. Похоже, что у них есть кто-то, кто имеет боевой опыт, прошел Афганистан, Таджикистан либо Карабах — в общем, побывал там, где было горячо. Вычислить такого человека трудно, бывших афганцев в городе много. Тысячи.
Что еще плохо для следствия — бандиты не оставляют свидетелей. Следы есть, но они — второстепенные, слабые, главных же следов нет.
— Ну, что будем делать, господин прокурор? — Головков осторожно прикоснулся пальцами к щеке: стрельба, похоже, кончилась, боль затихла, свернулась в клубок, взгляд у подполковника прояснел.
— Да выдерни ты этот гнилой корень ко всем чертям, не майся, — посоветовал Лысенко, поморщился, будто сам ощутил боль, которую ощущает подполковник, покачал сочувственно головой.
— Во-первых, это не гнилой корень, а нормальный зуб, во-вторых, выдернутый зуб уже никогда не вырастет. А мне нужны все зубы. Чтобы проволоку грызть и таким вот, — Головков постучал сгибом пальца по бумаге с оперативной сводкой о ночном убийстве, отпечатанной на машинке с плохой лентой, — глотки перекусывать.
— Что делать — понятно. Сколько человек можешь выделить в оперативную группу?
— Для начала — четырех человек, — подумав, ответил подполковник, — его вот, — он кивнул в сторону Ерохова, — еще одного следователя и двух оперативников.
— Город не сумеет чем-нибудь помочь?
— Поговорю. Но вряд ли. Там — постоянная запарка.
— Мда-а, никогда не думал, что криминал так нагло полезет из всех дырок. Он даже из народных ноздрей лезет, извини за выражение.
— Дали волю, вот и полез… А нам с тобою в ту же пору связали руки. Если мы с тобою еще можем арестовать дворника, совершившего преступление, то начальника ЖЭКа уже не можем, у него в администрации обязательно найдется покровитель. А то, что начальник этот — хапуга, рвач, вор, обирает старух, унижает фронтовиков-инвалидов — всем наплевать, главное, что часть нахапанного он несет наверх, делится там с некими шишками…
— Почему с некими? — спросил Лысенко. — Мы этих людей знаем. Они имеют фамилии. Придет время — и чиновнички эти за все ответят.
— А ты сколько людей дашь в оперативную группу? — спросил подполковник.
— Двоих. Больше не могу.
— А больше и не надо. Шесть человек — это хорошая боевая группа, наковырять может много.
— Главное — засечь банду.
— Сейчас она отлеживается, отдыхает, смотрит, как мы отреагируем на ее выступление, засекает, много ли мути поднимается со дна…
— Ничего. Скоро она, как это ни печально, проявится вновь.
— Твои люди вооружены? — спросил Головков.
— Недавно всем атестованным выдали пистолеты Макарова.
— Это хорошо, прикрывать хоть не надо, не то иногда в пустячной ситуации приходится дядю с ружьем выставлять, чтобы заслонил собою сотрудника прокуратуры, пошедшего в туалет по нужде.
— Извините, товарищ подполковник… Когда это было? При царе Додоне да во времена «Черной кошки» и концертов Утесова. А сейчас прокурорский работник сам любого из твоих головорезов может прикрыть.
— Ты знаешь, что такое сексот?
— Всегда думал, что это обидная кличка стукача и был удивлен, когда в десятом классе узнал, что сексот — это обычное сокращение от слов «секретный сотрудник». К чему ты вспомнил о сексотах?
— Да к тому, что не закинуть ли нам сексота в банду?
— Отличная мысль, только трудноосуществимая, — в голосе Лысенко послышались сомневающиеся нотки, он потянулся всем своим крепким телом и произнес: — А вот они в наши ряды своего обязательно закинут… С какой-нибудь очередной лимитой.
— Насчет лимиты — это точно. Спасибо за подсказку.
— За какую подсказку?
— Да все то же: воспользоваться формулой лимиты и закинуть в банду сексота из Москвы. А?
— Есть такой?
— В Москве, как в Греции, есть все.
Когда Головков последний раз был в Москве, его однокашник по академии, такой же, как и он, подполковник, только без самостоятельного участка работы (Москва есть Москва, чтобы получить в свои руки управление, надо быть генералом или на худой конец полковником с безупречной репутацией), познакомил его с молодым, похожим на сельского пастушонка капитаном — пухлогубым, щекастым, с восторженным взглядом, но несмотря на то, что черты лица у него были приметные, не запоминающимся совершенно — вот такая странная внешность была у человека.
И рост у капитана был видный, мужской, но рост этот, если нужно было для дела, пропадал совершенно, как заметил однокашник, капитан умел ужиматься в теле, делаться мелким, почти невидимым, в любую толпу он умел входить, как нож в масло, растворялся в ней совершенно и появлялся там, где его не ожидал увидеть ни один человек — внезапно.
Фамилию он имел такую, что на нее также никогда не обратишь внимания, самую распространенную в России — Иванов. Хотя говорят, что когда после войны Сталин разрешил гражданам менять имена и фамилии, те, кто имел фамилии, скажем так, не самые звучные, мигом превратились в Ивановых. Ивановых стало больше, чем кого бы то ни было: всюду в мелких забегаловках, в магазинах и часовых мастерских царили Ивановы, шлепали печати на квитанции, прятали под стойки товар, чтобы потом порадеть родному человечку, лихо щелкали на счетах, получая удовольствие от того, что человек уходил, пардон, объегоренным — сфера обслуживания и легкого заработка оказалась едва ли не целиком в руках Ивановых.
Но капитан принадлежал к другим Ивановым, фамилия его происходила из бог знает какого времени, из трудного семнадцатого века, где его предки пахали землю, выращивали хлеб и низко сгибали головы перед местными толстосумами.
Однокашник тогда признался: «Держим этого Иванова специально — на случай внедрения в какую-нибудь трудную банду».
«Неплохо бы капитана Иванова заполучить в наш город, на местные галушки и молодое вино, — начал соображать подполковник, морща лоб и легкими, едва ощущающимися движениями потирая щеку, — хотя бы на месяц, на полтора месяца… Но за полтора месяца мы вряд ли одолеем банду, слишком уж неведомая она для нас, верткая, жестокая, а на большее мне капитана вряд ли дадут». Головков с шипеньем затянулся воздухом, лицо у него перекосилось от горячей вспышки во рту, он шумно выдохнул.
— Что, опять зубы?
— Они самые.
— Дергай, не тяни кота за резинку, иначе боль тебя замучает… Чего молчишь?
— Думаю.
— Ага, Чапаев думает, — насмешливо проговорил Лысенко. — Итак, где должен быть командир во время атаки, проводимой его войском, — на сеновале или в подвале?

Глава восьмая

Москва осенью становится холодной, неприятной, гулкой, сплошь в мокрой налипи желтых и рыжих листьев, сорванных ветром и дождями с деревьев, на налипи часто оскользаются прохожие, листья эти бывают опаснее банановой кожуры, ноги разъезжаются, как на льду, с дырявого неба струится невесомая ознобная пысь, небо низкое, капли дождя обязательно попадают за воротник, как от них ни оберегайся. Ни поднятый воротник, ни зонт не спасают, жгучая холодная влага ползет под одеждой по спине, лавирует по теплому руслу, проложенному позвоночником, жжет, заставляет вздрагивать, дергаться.
И тогда охота бывает нырнуть в какую-нибудь теплую, пахнущую жареным мясом и дымом вкусных сигарет забегаловку, заказать горячую сардельку, вложенную в расщепленную пополам булочку, именуемую по-американски звонко «хот-догом» — «горячей собакой», а к «собаке» — граммов сто пятьдесят холодной водки. Но стоит это удовольствие ныне столько, что и зарплаты может не хватить, да и водку могут подать такую, что потом долго придется работать на лекарства… Да и вряд ли уже после лечения обретешь прежнее здоровье.
Водку в полиэтиленовых стаканчиках, запечатанных сверху, будто мороженое, плотной промасленной бумагой, ныне продают едва ли не во всех коммерческих палатках, иногда вместе с башмаками и эмалированной посудой, если ни о чем не думать, то стаканчики эти будут вполне симпатичными, и этикетки на них симпатичные, вот только что плещется внутри?
Чаще всего — очень плохая водка, пахнущая чем угодно, только не благородным напитком, — соляркой, деревом, резиной, болотной ржавью, тухлой травой, свинцом, и вкус она имеет соответственный, обжигающе-резкий, тошнотный, искусственный, рождающий нехорошую химическую отрыжку…
Игорь Иванов шел по середине широкого мокрого сквера, ведущего от Никитских ворот к Пушкинской площади, стараясь выбирать на дорожке места, где нога бы не увязала в красном, разъеденном дождем песке, и думал как раз о том, что действительно неплохо было бы сейчас нырнуть в какое-нибудь кафе, за столик, посидеть там с часик, поразмышлять о смысле жизни, о том, почему русский человек ныне такой несчастный?
Несчастлив он, наверное, потому, что ему не везет — доверчив слишком, покупается на разные проекты, — то на перестройку, то на ускорение, то на ваучер, обещающий сделать его сказочно богатым, то еще на что-нибудь — так он и нищает, и опускается все ниже и ниже и теряет всякие перспективы на жизнь. Не везет ему ни с дорогами, ни с руководителями. Во главе России слишком часто становились ущербные люди.
Иванов вяло отогнал от себя эту мысль — не ему обсуждать руководителей, не то ведь нарвешься на ретивого демократа в погонах и тот в лучших традициях отечественного стука сообщит куда надо. И станет тогда капитан Иванов «БеУ» — бывшим в употреблении: бывшим оперативником, бывшим сотрудником Главного управления внутренних дел города Москвы… Демократы с теми, кто не с ними, умеют расправляться в лучших традициях прошлого — сам Виссарионыч позавидовал бы.
Да и не демократы эти люди вовсе.
А вот насчет кафе — это дельная мысль. И неплохо было бы, если б рядом за столиком оказалась хорошенькая вдова лет восемнадцати с собственным «мерседесом» жемчужного цвета, отдельной квартирой, дачей, солидным счетом в банке и двумя попугаями-неразлучниками, обитающими на кухне. По отношению к меньшим своим братьям — любит он их или нет, — человек у Иванова (по собственной классификации капитана) попадает в куйвы либо в сейды.
Дело в том, что на севере, в Мурманской области, где Иванов недавно находился в длительной командировке, живут безобидные люди лопари, пасут оленей, ловят рыбу, собирают клюкву. Верят лопари в камни и считают, что каждый камень, каждый голыш и осколок булыжника имеет свою живую душу и вообще все камни, как и люди, делятся на плохих и хороших. Исходя из этого и душа у них соответственная. Куйвы имеют злую, неприятную душу, сейды — добрую. Так что, если у восемнадцатилетней вдовы на кухне щебечут два попугая — Чуча, скажем, и Муча, — значит, красотка эта имеет душу сейда.
Впрочем, Иванов сам был сейдом, хотя существование свое разделял на две половины: это вот личная жизнь, а это — милицейская, служебная, общественная, если хочешь — как разумеешь, так и называй. Если в личной жизни он был добряком, готовым отдать другому человеку все, что у него есть, то в служебной жизни он не имел права быть таким.
Противная это штука — служебная жизнь: вечная трескотня и оглядки назад — что там за спиной, гавканье, извините за выражение, погони и стрельба — тьфу! Куда лучше вести жизнь Обломова — сидеть у себя на балконе и слушать, как идет дождь.
Иванов убыстрил шаг. По макушкам деревьев пробежался глухой шум, дождь усилился и существование собственное сделалось совсем противным. Игорь пожалел, что не взял с собою зонта.
Он встал под дерево — старый упрямый клен еще не успел до конца растерять свои рыжие кудри и мог малость предохранить человека от дождя, — поднял воротник, застегнулся под самый подбородок, сунул руки в карманы. Прикинул, что же будет дальше, скоро дождь кончится или нет, но сколько он ни высчитывал, сколько ни искал в небе хотя бы крохотное светлое пятно, так ничего приятного для себя не нашел — небо было глухим, низким, недобрым.
Под дерево к нему неожиданно заскочил крутоплечий парень с высоко подбритым затылком, одетый в коротенькую, чуть ниже лопаток, кожаную куртку, — последний писк моды, — следом еще один юный здоровяк, также в кожаной куртке-маломерке, заметно стиснувшей ему необъятную грудь под мышками, с рукавами, едва прикрывающими ему запястья: парень перерос эту одежду, ему уже требовалась другая кожаная обновка. Иванов отвернулся от парней: у него своя жизнь, у них — своя.
Дождь сгустился, шум его сделался частым, нудным, сводящим скулы зевотой, в вязком осеннем звуке этом потонул даже автомобильный грохот недалекой Тверской улицы. Звук дождя был как вата, все гасил, окутывал своей невидимой, неосязаемой, какой-то гадкой плотью, в ватную глухоту его наполз далекий тихий звон, очень печальный, тревожный, и Иванов, отзываясь на него некой внутренней болью — впрочем, слабой, недокучливой, поймал пальцами замок «молнии» и застегнул воротник плаща еще выше, под самый подбородок.
— Дядя, — неожиданно услышал он неровный молодой голос, — купи-ка у нас золотую монетку.
Он скосил глаза, мигом оценил паровозную силу парня с тяжелым подбородком, которого еще ни разу не касалась бритва, — это был юнец, первым заскочивший под дерево, — засек его радостно-бездумный взгляд. Это был человек, у которого «и жизнь хороша и жить хорошо».
— Что-что? — спросил Иванов машинально, еще не выйдя из своих мыслей — он как раз о жизни и начал думать: все в ней устроено как-то несправедливо, не мешало бы кое-что переделать, чтобы восстановить справедливость: пенсию человеку нужно выплачивать не в старые годы, а в молодые, чтобы он мог наслаждаться жизнью, в пожилые же годы, наоборот, настраивать его на работу, чтобы не скучал дома, не маялся в тусклом тревожном одиночестве старости, — пожалуй, именно так будет справедливо и справедливость эту должно установить государство…
До Иванова не сразу дошло, что предлагал ему перекормленный ребенок — дитя горбачевской перестройки.
На ладони краснощекий «ребенок» держал медный пятидесятирублевый кругляш с хищным двуглавым зверем, очень похожим на диковинную ворону, которой одной башки было мало, она приобрела себе вторую, мускулистое неприятное тело венчалось двумя растопыренными ногами, — монета была заношенная, зеленоватая от потертостей, засаленная в неопрятных карманах.
— Золотая, говоришь, — усмехнувшись поинтересовался Иванов.
— Именно так, золотая, — невинным голосом подтвердил краснощекий молодец.
— Что-то в этом я не очень уверен.
— А я уверен, — произнес молодец, и Иванов услышал характерный маслянистый щелчок, молодец вытащил руку из кармана, чуть растопырил пальцы, между ними проглянуло черное узкое жало. Краснощекий горбачевский «ребенок» был вооружен опасной штукой — полуножом-полушилом.
И опасное это оружие и гаденькое — следов на теле почти не оставляет, кровь из укола не выходит, запекается внутри, запечатывает узкое отверстие. Бывает, поднимают такого человека с земли, считая, что он упал в обморок — солнце нагрело ему голову, легкие переполнены городскими газами, надо привести его в чувство и все будет в порядке, машут перед его лицом платком, машут, а увы — все бесполезно, человек этот уже мертв.
— Очень даже уверен, — убежденно произнес молодец и торжествующе рассмеялся, в сонных выпуклых глазах его заплескалось что-то очень похожее на воду, он сделал кивок в сторону своего напарника: — Руслан!
Руслан, скрипя тесной кожей куртки, готовно выдвинулся с другой стороны толстого кленового ствола.
— И сколько же стоит ваше золото? — тихим недрогнувшим голосом спросил Иванов.
— Недорого. Два лимона.
— Два миллиона рублей, — уточнил Иванов.
— Руслан, а дядя явно недолюбливает иностранные языки, — сказал краснощекий своему напарнику. — Тебе он нравится?
— Не очень.
— Мне тоже не очень. Слишком много задает вопросов… Поэтому таксу на наше золото мы повысим — монета стоит три лимона.
— Эх, мужики, мужики, не делом вы заняты, — укоризненно произнес Иванов, — работать бы вам где-нибудь на заводе Лихачева, собирать автомобили для нужд фермеров, либо строить новые дома на окраине столицы, расширять ее пределы и приближать светлое будущее, а вы…
— Что ты сказал, короед? — возмущенно проговорил краснощекий и, качая головой сожалеюще, придвинулся к Иванову.
Сделать что-либо он не успел, Иванов коротким резким движением отбил заточку в сторону, в ствол дерева, всадив ее в мякоть липы чуть ли не по самую рукоятку, и пришпилив молодца к стволу, будто гусеницу, тот раскорячился, засипел от боли стиснуто. Иванов не удержался, добавил еще — врезал ладонью по затылку. Краснощекий ахнул и впечатался физиономией в дерево, из ноздрей у него потекла кровь, в рот заскочила скрутка жесткой, пропахшей бензиновым взваром и духом собачьей мочи старой пористой кожуры. Молодец задергал ногами:
— Не на-ада…
— Надо! — Иванов представил себе, что сделал бы с ним этот тугощекий, налитый жизненными соками, юный господинчик, мрачно ухмыльнулся и, не сдержавшись, саданул его в живот коленом.
Краснощекий затравленно взвизгнул, удар выбил из него дыхание, он закусил окровяненными зубами нижнюю губу, засипел пусто, будто проколотый автомобильный баллон: «Хы-ы-ы», попробовал выдернуть пришпиленную заточкой руку, но Иванов не дал ему этого сделать, снова ударил кулаком по затылку, парень опять влип физиономией в ствол и растекся по нему, обессилено обвиснув. Одна рука его была пришпилена к дереву, вторую он так и не сумел вынуть из кармана.
Глянув вдоль мокрого бульвара — нет ли на дорожке людей? — Иванов стремительно развернулся к напарнику поверженного молодца и прорычал зло:
— Ну чего, рано вылупившееся дитя горбачевской перестройки? Тоже превращаешь щетину в золото, алхимик хренов?
Тот испуганно выметнулся из-под дерева на дождь. Иванов шагнул следом.
— Что, уже и говорить разучился?
— Я больше не буду, дядя, — пролепетал тот униженно и выхватил из кармана нож. Обычный, из слабого металла сделанный, с черными пластмассовыми щечками ножик, какие продавали едва ли не всех табачных киосках. Ножик этот был дерьмовый, совсем несерьезный, словно бы вырезанный из железной кровли, — в отличие от того, который вытащил из своего кармана краснощекий, но тоже мог принести кое-какие неприятности.
— Брось нож! — рявкнул Иванов оглушающе.
Вместо того чтобы швырнуть поганенькую безделушку на землю, Руслан надавил на кнопку.
Лезвие лихой белой полоской вымахнуло наружу, Руслан, всхлипывая от страха и напряжения, слепо щуря глаза, пошел на Иванова.
Тот поежился — за шиворот попало несколько холодных капель, туго затянутый «молнией» воротник не спасал, Руслан решил, что Иванов испугался его ножа, мстительная улыбка раздвинула его губы, и он сделал еще один шаг вперед.
Иванов легко, играючи, почти незаметно — так стремительно было это движение, — выбросил вперед ногу, и ножик птичкой выпорхнул из руки Руслана, перелетел через дорожку и шмыгнул в нестриженую траву недалекого газона. Руслан с ревом прыгнул вперед, в следующий миг задавленно икнул, рев влип в его организм, оказался внутри — нога Иванова впечаталась точно в середину лица.
Слишком уж удобно для удара подставился налетчик, такой момент пропустить было просто нельзя, вот Иванов и не удержался. Теперь Руслан, когда очухается, будет иметь памятку на всю оставшуюся жизнь. А заодно будет знать, что не все дозволено откормленным молодцам, возомнившими себя властителями жизни, что на зло свое получат зло ответное, на боль — боль, на удар кулаком — встречный удар.
Руслан, взмахнув руками, взнялся над самим собою, словно бы хотел увидеть, что делается на запруженной мокрыми машинами Тверской улице, смятое лицо его походило на тряпку, из рваной прорехи рта весело скалились молодые белые зубы, в следующий миг он запрокинулся на спину и покатился по мокрой дорожке под уклон.
Модная куртка его лопнула в плечах с обеих сторон, обнажив серое, в рвани ниток нутро, подкладка тоже расползлась — курточка была стачана из откровенной гнили, из-под ремня штанов выпросталась грязная майка.
Иванов отряхнул руки, нагнулся, чтобы вытереть ладони о мокрую траву, увидел под ногами мокрый желтоватый кружок — пятидесятирублевую монету, цена которой была во много раз ниже старой советской копейки, — выпрямившись, по-вратарски точно подбил монету ногой. Взвившись в воздух, монета легла в неряшливо примятую траву, туда, где валялся кнопочный нож Руслана.
— Ходят тут всякие, а потом унитазы пропадают. — Иванов усмехнулся, вытер руки о мокрую траву и по дождю двинулся дальше.
На безмолвных, отключившихся налетчиков он даже не оглянулся. С неба по-прежнему густо сыпала противная холодная влага, от которой болели мышцы, а внутри, в самом низу живота, гнездилась странная нехорошая пустота. Люди на улице были безмолвны и безучастны, у «Макдоналдса», несмотря на дождь, толпился народ — в основном приезжие девицы, были, конечно, и кавалеры, несколько бомжей ожидали подачки, ревели, засоряя гадостью воздух, машины. Пахло резиной, грязью, бомжами, сгоревшим бензином, еще чем-то очень невкусным.
Через двадцать минут Иванов уже находился у себя на Петровке, в управлении.
— Тебя шеф ищет, — сообщил Иванову старший лейтенант Горностаев — сосед по скудному дачному участку, выделенному ему, как и всем милицейским сотрудникам, на голом месте под Апрелевкой. — Не заглядывал еще к нему?
— Нет.
— Зайди, а то он уже дважды про тебя спрашивал.
Иванов неопределенно приподнял одно плечо — как и все нормальные люди, он не любил вызовов к начальству, он вообще не любил тихое кабинетное шарканье (впрочем, громкое — тоже). Есть люди кабинетные, а есть некабинетные, которым душная атмосфера, бытие среди портьер, лакированных столов и ковровых дорожек давит на горло, перекрывает дыхание, в ушах и в висках все звенит и отчаянно хочется вырваться на свежий воздух, так и Игорю — едва он появился в управлении, как ему тут же захотелось на волю. Он вздохнул, стряхнул дождевую мокреть с плаща, повесил его на рогульку старой толстоногой вешалки, неуклюже расставившей свои лапы в углу.
К начальству не пошел, но едва сел за стол, как серый, с двумя обколотыми краями, — и слева и справа, словно незатейливый организм этот загоняли в какое-то тесное ложе, но не сумели загнать, телефонный аппарат заревел хрипло, страшновато, Иванов, еще не подняв трубку, понял, что звонит начальство, покрутил головой из стороны в сторону, словно освобождался от тугого воротника, сдавившего ему шею, и нехотя поднял тяжелую, холодную, с прикрученной синей изоляционной лентой шайбой микрофона трубку:
— Да, товарищ подполковник!
— Ты что, ясновидящий? — удивленно спросил начальник отдела. — А вдруг это звонит баба Маня, читательница газеты «Семья» или дворник Матвей Лукич с Патриарших прудов?
— Тогда я бы сказал: «Да, баба Маня!» или «Здравствуйте, Матвей Лукич!».
— Ну ты и даешь, Иванов, стране угля…
— Ага, я сейчас буду у вас.
— Давай быстрее, а то я через пятнадцать минут должен буду отправиться на доклад к генералу и насчет твоей милости пробурчать что-нибудь определенное.
— Мам-ма мия, а я-то зачем понадобился их высокопревосходительству?
— Не ты понадобился, а я, не с тебя будет спрос, а с меня.
— Интересно, хотя и непонятно.
— Прибегай ко мне — все быстро поймешь.
Подполковник Хромов принадлежал к категории старых исполнительных служак, которые давно выработали свой ресурс и должны были скрыться в пенсионных нетях, сидеть дома на печи и считать трещины в деревянном потолке, но его связывала с генералом, начальником управления, боевая молодость, когда они, будучи старшими сержантами, шерстили московских мешочников, выворачивали наизнанку барахолки и выуживали из подвалов удравших с фронта дезертиров, потом пути их разошлись: генерал пошел учиться, а Хромов определился в участковые.
Сейчас их пути сошлись снова и генерал вспомнил о своем давнем кореше, извлек его из небытия, дал звание майора и отправил учиться в академию, после чего присвоил звание подполковника. Поставил командовать отделом, но от новых погон и новых звездочек ума и хватки у Хромова не прибавилось, он как был Хромовым, проштемпелеванным 1944‑м годом, как годом изготовления, когда пришел в московскую милицию работать помощником оперативного сотрудника, так помопером и остался. Академия не помогла.
Хотя характер подполковник имел живой, на подчиненных ногами не топал и по мере возможности старался их защищать перед начальством.
Кабинет у Хромова был темным, узким, длинным, подполковник чувствовал себя в нем не очень удобно, зачем-то каждый час заглядывал за тяжелые выцветшие портьеры, словно бы проверял, а не сидит ли кто там, и тоже, как и Игорь Иванов, старался в нем не задерживаться. В этом они были схожи с капитаном Ивановым, но только в этом и, пожалуй, больше ни в чем.
— Садись, — сказал Иванову подполковник, ткнул пальцем в стул, прислоненный сбоку к его столу. Это означало, что разговор будет серьезный… Но — с нотками доверия. Если бы Хромов ткнул в один из стульев, расположенных за удлиненным заседательским столом, тогда бы разговор был общий, нудный, посвященный какой-нибудь вечной теме типа роста преступности или налаживанию контактов с органами милиции Ленинграда… пардон, Санкт-Петербурга… Это был бы разговор ни о чем.
Лицо у Хромова было морщинистым, с тяжелыми вздутостями под глазами, усталым, выцветшие маленькие глаза поглядывали беспокойно, в них была запрятана, буквально зажата далекая тоска.
— Есть одно дело, — проговорил подполковник глухо, помял пальцами подбородок, — придется тебе поехать в командировку.
Был Хромов одет в старый залоснившийся китель без обязательных ныне нарукавных нашивок с трехцветным прямоугольником государственного флага и надписью «МВД», в серую, много раз стираную рубашку, к которой был прикреплен форменный, на резинке, галстук, левую половину кителя украшала внушительная гряда орденских планок, среди которых главенствовали медали. За безупречную службу всех степеней, юбилейные и «победные» — к разным годовщинам Победы над фашистами, — но как бы там ни было, иконостас этот выглядел по-генеральскти внушительно.
Поскольку подполковник умолк, задумался о чем-то своем, беззвучно шевеля губами, Иванов готовно выпрямился на стуле:
— Что ж, раз надо собираться в командировку, значит — будем собираться в командировку.
— Любишь ты впереди паровоза бегать, капитан, — недовольно проговорил Хромов, — нет бы помолчать, послушать умные речи старших, — правое, тяжелое, набухшее влагой подглазье у него нервно задергалось, — я пробовал, честно говоря, отбить тебя, доказывал, что ты нужен здесь, и в Москве работы выше крыши, но приказ есть приказ — отправить одного сотрудника в командировку.
— И выбор пал на меня…
— И выбор пал на тебя, — подтвердил подполковник. — В одном благословенном южном городе, пахнущем вином и фруктами, появилась банда, — Хромов, когда хотел, умел говорить очень цветисто и по-восточному долго, навыки он получил в Самарканде, где родился и окончил школу-семилетку, — в Москве он появился после фронта, в конце войны, — с резким почерком банда, — добавил он, — крови уже успела пролить немало и прольет еще больше, если мы не поможем южанам. В общем, надо ехать туда и внедряться в банду, разваливать ее к чертям собачьим изнутри.
— Ничего себе заданьице!
— Давай, брат Иванов, держава смотрит на тебя.
— А детали… Какие сведения есть об этой банде, сколько там человек, — хотя бы примерно, — что осталось на месте преступлений, какие зацепки существуют у наших коллег, — Иванов улыбнулся невольно, слово «коллеги» ему нравилось, — с тамошним преступным миром, подготовлены ли способы связи, жилье и телефоны на случай провала и так далее. Все это я должен знать.
— Все это ты будешь знать, — Хромов наклонил лобастую, с серой кожей на щеках и большими залысинами голову, — тебе сообщат, когда приедешь на место.
— Здесь надо знать, в Москве, а не там, в благословенном южном городе.
— Почему, собственно, не там? — задал Иванов вопрос, который не должен был задавать — существуют прописные истины, азбука, которую обязаны знать все и не спрашивать, почему «а» — это «а», а «б» — это «б», Иванов удивленно покосился на шефа. — Потому, товарищ подполковник, что я не хочу светиться в тамошнем управлении внутренних дел, это чревато… Это опасно для жизни, в конце концов.
— Хорошо, — подполковник снова помял пальцами подбородок, — вызовем оттуда товарищей, приедут со всеми бумагами. Там, кстати, однокашник мой работает, Головков его фамилия, на него и будешь замыкаться. А пока вещички собирай, помазок готовь…
— Да не пользуюсь я помазками, товарищ подполковник, я бреюсь прекрасной электрической бритвой «Филиппс», которой никакие помазки не нужны.
— Помазок, значит, готовь, — Хромов словно бы не слышал капитана, смотрел перед собой серьезно и тяжело, — что там еще… Носки про запас, сухари, зубную щетку, чтоб ни в чем там не нуждался. Вот так, капитан.
— Разрешите идти? — по всей форме спросил, поднимаясь со стула, Иванов.
— Иди, — вздохнул Хромов, маленькие глаза его заблестели, до капитана донесся сложный дух перегара: подполковник, несмотря на возраст, взял вчера «на грудь» больше положенного. Оттого и мерцала такая тоска в его глазах.
Одна надежда была сейчас у Хромова — на приятеля-генерала: у того в холодильнике обязательно должна быть бутылка водки, а к ней — пара банок пива. Если генерал проникнется сочувствием к старому своему товарищу, то подполковник будет спасен…

Глава девятая

После затяжных осенних дождей в Краснодаре установилась теплая, с тихим ласковым солнцем и помолодевшим синим небом погода — в воздухе летала, беззвучно перемещаясь с места на место, длинная блескучая паутина, на здешних лиманах, в речных плавнях сбились в огромные стаи тысячи пролетных уток и там часто звучали выстрелы, дома охотников насквозь пропахли дивным горьковатым духом дикой утятины — уток подавали на завтрак, обед и ужин, из уток варили суп-шулюм и готовили жаркое, их набивали яблоками и тушили, крошили топорами, смешивали с капустой и ставили в печь, обкладывали черносливом, орехами, изюмом и держали в пареве не менее полутора часов, еда получалось такая, что ее можно было проглотить не только с языком — вместе с пальцами. Бобылев, заядлый охотник, любитель тушеной утятины, фазанятины, гусятины, прочих летающих и прыгающих деликатесов, предложил Шотоеву:
— Может, нам съездить в плавни на охоту?
— Зачем? — На лбу Шотоева сгреблись в недоумевающую лесенку полтора десятка недоумевающих мелких морщин.
— Уток набьем, той устроим.
— Уток нам и без всякой охоты принесут, стоит только показать пару купюр с нулями, а той мы можем устроить в любую минуту, было бы желание.
— А удовольствие от охоты? Сладостное напряжение, ожидание момента, когда на тебя налетит утка? Легкий нажим пальца на курок и — звучит выстрел, громкий, как залп «Авроры». Впрочем, если выстрел бывает удачным, то ты его не слышишь совершенно, зато слышишь стук упавшей на землю утки. Это же м-м-м. — Бобылев потрясенно покрутил головой, из глаз его чуть не выбрызнули слезы умиления.
— Не знал, что ты такой заядлый охотник, — удивился Шотоев, — я вообще думал, что ты — человек, совершенно лишенный эмоций…
— Душа-то у меня есть.
— Теперь вижу, что есть.
— И она требует… требует… — Бобылев гулко ударил себя кулаком по груди, выбил изнутри спертый влажный кашель — что требовала от него душа, Бобылев определить не мог, да и слов на это у него не хватило бы…
— Требует выхода, — помог ему Шотоев.
— Вот именно, — подтвердил Бобылев.
— Сейчас появилось много хороших ружей в открытой продаже. Помповых в основном. На пять, шесть, семь патронов. «Винчестеры», «ремингтоны», «мавэрики»… Видел?
— Заходил как-то в магазин, держал в руках, к плечу прикладывал. Но по мне, ежели честно, — лучше старая курковая двухстволка. А сейчас все больше бескурковые, с лысым задом.
— Курковые тоже выпускают, только идут они в основном за границу.
— Может быть.
— Не может быть, а точно.
— Что касается меня, то лучшее охотничье ружье — автомат Калашникова, — Бобылев улыбнулся, показал желтоватые, выкрошенные по срезу зубы, — ни лось, ни кабан, ни медведь от такой бескурковки не убегут.
— Не говоря уже о двуногом звере.
— Двуногим в таком разе вообще ничего не светит.
— Значит, так, брат. Поезжай на охоту один, отведи душу, а ребят пока не трогай. Если хочешь, можем тебе помповый «ремингтон» купить. Хочешь?
— У меня хорошая двухкурковка, с горизонтальными стволами. У отца отнял. А помповое ружье — это баловство. К тому же дорого стоит.
— Ну, смотри. Мое дело — предложить, твое — отказаться. Три дня тебе на охоту хватит? — спросил Шотоев благожелательным тоном. Он не заметил, как в одну прямую жесткую линию сжались губы Бобылева, взгляд сделался угрюмым и опасным: его собеседник не любил, чтобы ему что-то диктовали, ограничивали в движении и вообще командовали им, не признавал этого права ни за кем, в том числе и за Шотоевым. — Трех дней тебе хватит? — повторил вопрос Шотоев.
— Мне и двух хватит, — угрюмо произнес Бобылев.
— Я понимаю — сбить внутренний мандраж, нетерпение и дрожь в чреслах, утолить голод. — Шотоев внезапно по-пионерски звонко, будто ему вручили новый красный галстук, рассмеялся, затем вздохнул: — Завидую я тебе, Юра.
— Чего завидовать? Поднимайся с места и попылили вместе со мной. Охоту запомнишь на всю оставшуюся жизнь.
— Не могу. Нам надо еще обзавестись парой, а то и тройкой хороших машин. Машин не хватает, Юра.
— Нет ничего проще, чем добыть новую машину…
— Есть, Юра. Город наш хоть и большой, а — маленький. Машины взять можно, но — осторожно.
— Пару иномарок хочешь?
— Зачем? Паршивая штука, эти иномарки, лучше родные, отечественные… «Жигули» называются.
— Хорошие «Жигули» можно найти только в высотных жилых кварталах…
— Либо в центре, около рынка, отследив водителя. Все это, Юра, я знаю. Знаю, знаю… Я тут встретил одного своего… коллегу, у него, как и у нас, товарищество с ограниченной ответственностью или акционерное общество закрытого типа — не суть важно, — он обещает помочь. Обзаведемся «Жигулями» с усиленными моторами и будем наши дела обделывать так, что ни один мент в Краснодаре не догадается, чьи руки там или тут поработали…
Бобылев промолчал, поиграл желваками. Шотоев тоже умолк, он ждал, что скажет Бобылев, тот к разговору не был расположен, жидкие бесцветные брови сошлись у него на переносице, нависли над взглядом и Шотоев не выдержал, произнес:
— Трудный ты человек, Юра.
Хмыкнув, Бобылев зло сверкнул из-под бровей одним глазом, второй был прикрыт веком.
— А ты мне покажи пальцем легкого…
— Показывать нечего. Какой-нибудь Борис Брунов. Разве о нем можно сказать, что он тяжелый?
— Да. Или Клара Цеткин. — Бобылев хмыкнул вновь, и Шотоев, словно бы споткнувшись обо что-то, невольно подумал: «А не простой это мужичок, ох не простой! Над водой находится только макушка, одна пятнадцатая часть тела, все остальное, как у айсберга, в глуби спрятано. Ну-ну! Жизнь покажет, кто из нас айсбергистее!»
Поглядев в окно, Шотоев увидел то, чего не видел его собеседник, и проговорил спокойным, даже несколько отрешенным голосом, переводя разговор в иное русло:
— Смотри, какая странная штука: все деревья желтые, листва пожухла, сыпется, а одно — зеленое, живое, как весной, ни одного сухого листка.
Губы у Бобылева расплылись, уголки рта иронично поползли вниз:
— Все равно зимой все одинаково будут спать, что зеленые деревья, что желтые — обмануть природу им не удастся.
— А почему одно из всех зеленое? Все деревья желтые, а одно зеленое?
— Да на подземном ключе стоит, воду из него тянет, другим не дает… Потому и зеленое.
Через несколько минут Бобылев ушел, а Шотоев позвал к себе Пыхтина. Тот явился шумный, в хмельном настроении, хотя и не пил, с блестящими веселыми глазами, положил на макушку ладонь на манер кепки-блина, другую руку притиснул к виску:
— Ну?
— Нам надо обзаводиться машинами. Мы с Бобылевым это дело обкашляли — мнение у нас одно, общее: надо! Таксопарк у нас маловат.
— Разве я против? Я тоже так считаю.
— Вот и хорошо. Что там говорит наша разведка? Есть машины для экспроприации?
— Целых шесть.
— Со всеми исходящими данными, да? Кто водитель, сколько лет машине, какую мощность имеют движки и так далее.
— Со всеми данными, — нетерпеливо дернулся Пыхтин, — мы даже знаем, сколько каждая машины трескает бензина и может ли, как самолет, взлетать с асфальта?
— Тогда завтра на операцию! — скомандовал Шотоев, ковшиком сложил ладони, умыл ими лицо, благодаря Аллаха за то, что тот сподвигнул правоверного на умное решение, пухлые ладони гендиректора скользнули к животу, и Шотоев наклонил голову, отпуская «афганца» — не смог обойтись без чимкетского этикета и восточных условностей, Пыхтин снова приклеил к макушке широкую сильную ладонь, вторую руку привычно вскинул к виску:
— Й-йесть!
Коллегой Шотоева оказался низкорослый, с тяжело отвисшим животом армянин, у которого имелась своя мастерская по полевому ремонту и переделке автомобилей, мастерская размещалась в большом междугороднем фургоне, при случае, если товара попадало в сети много, к нему можно было прицепить второй фургон, поменьше размером, а ко второму и третий. Получался целый поезд.
Машину загоняли в фургон в одном конце города, наглухо закрывали двери трейлера и перевозили в другой конец, там из фургона по сходням спускался на землю совсем другой автомобиль — совсем иного цвета, новенький, блестящий и благоухающий, как пряник, вынутый из печи, с новыми государственными номерами, привинченными к переднему бамперу и багажнику, с перебитой маркировкой на кузове и моторе. Вдобавок ко всему нежно улыбающийся Ашот выдавал на «транспортное средство» новенький техпаспорт, имеющий, как и положено, подписи всех гаишных чинов и фиолетовую, с четким оттиском печать.
Цены такому человеку, как Ашот, не было. Шотоев, прежде чем зафрахтовать передвижную мастерскую Ашота, дважды водил армянина в ночной ресторан, после чего они отправлялись с девочками в кабинеты, где очень недурно заканчивали «трудовую» ночь.
Шотоев и в этот раз нашел Ашота в ресторане — тот проводил время в обществе румяной блондинки с толстой косой, перекинутой со спины на грудь. Выслушав Шотоева, Ашот улыбнулся широко, золотозубо и положил руку на его плечо.
— Мне нравится, как ты работаешь, друг. Все сделаю, что ты просишь, выпеку с конвейера три машины… Денег с тебя брать не буду.
Шотоев сделал возмущенный жест:
— Как же…
— Мы произведем натуральный обмен, бартер: я тебе переделанные машины, а ты мне поможешь убрать одного неприятного человечка.
— Баш на баш? Годится.
— Тогда по рукам. Толковые специалисты у тебя для этого дела есть?
— Специалисты у меня, Ашот, всякие найдутся, — лучась синими глазами, сияя улыбкой, проговорил Шотоев. Он напоминал сейчас не бизнесмена, не могущественного теневика, не дона Карлеоне местного разлива — нет, был похож на очень удачливого дипломата, сделавшего стремительную карьеру, из младших клерков, разносивших пакеты по учреждениям, вдруг превратился в посла, либо стал писателем, в одно утро неожиданно проснувшегося знаменитым. И то и другое в нашу пору возможно: не только послами, даже министрами иностранных дел становятся люди, ни одного дня не проработавшие в посольстве за границей, — вот что значит умело, в нужное время преподнести папочку, вот что значит точный расчет и поклон с улыбкой на лице. Не говоря уже о писателях: сочинить какую-нибудь «клюкву» о любовниках Екатерины либо о том, как Ленин заболел сифилисом, а Сталин стал родным братом Гитлера и двоюродным — Троцкого, не стоит совершенно ничего, было бы только желание. Внутренние затраты маленькие, расходы — лишь на чернила, а шума много.
Очень легко стало делать себе имя на тенях прошлого, похлопывать по плечу ушедших из жизни великих людей.
Раньше это считалось амикошонством, чем-то неприличным, а сейчас это — норма жизни. Впрочем, криминал тоже стал нормой жизни.
Кстати, Ашот, одетый в дорогой, сшитый из плотного шелка костюм, тоже выглядел на пять с плюсом — этакий преуспевающий владелец сети магазинов типа «Маркс энд Спенсер», человек, у которого куры денег не клюют, на иждивении находится три театра, два цирка, издательство и шесть домов терпимости, — Ашот тоже производил выгодное впечатление.
— По рукам! — согласился Шотоев и встал со стула.
— По рукам!
Бобылев уехал на охоту, за старшего у боевиков остался Пыхтин. Шотоев пришел к нему чуть навеселе, пахнущий ананасами и шампанским, Пыхтин с его тонким нюхом уловил запахи сразу, по веселому виду шефа понял, что тот обо всем договорился с «коллегой».
— Ну что, Афганец, за дело родины и партии постоять готов? — спросил Шотоев.
— Всегда готов!
— Так, кажется, когда-то в своей клятве талдычили пионеры?
— Не так, но это не суть важно.
— А как?
— Уже не помню.
…На следующий день к особняку подкатила дальнобойная фура с московскими номерами, в кабину сел Пыхтин, внутрь фуры запрыгнули Федорчук и Рябой и громоздкий вагон этот отправился в вольное плавание.
К вечеру «гараж» шотоевского хозяйства пополнился двумя легковушками — зеленой «пятеркой» с усиленным движком от третьей модели на полторы тысячи кубиков и синей «шестеркой». Машины сияли свеженькой краской и были как новенькие — собственно, старыми они и не были: на спидометре одной стоял пробег шестнадцать тысяч километров, на спидометре другой — двадцать восемь пятьсот, родной цвет «пятерки» был бежевый, «шестерки» — «молодой липы», как было указано на баночке краски, оставшейся в багажнике…
— Машины взяли без осложнений? — спросил Шотоев.
— А какие могут быть осложнения, когда у меня есть такая игрушка? — Пыхтин приподнял сумку с автоматом.
— И то верно, — Шотоев понимающе кивнул, — если только человек ищет приключения на собственную задницу…
— А они никому не нужны, — по-философски спокойно заключил Пыхтин.
— Завтра надо будет взять еще одну машину, загнать ее в фуру… Мы с хозяином этой передвижной лавки договорились о трех автомобилях.
— Нет проблем. Раз надо — значит, надо.
— Люблю исполнительных сотрудников, — похвалил Пыхтина Шотоев. — С меня пирожок с повидлом.
Пыхтин промолчал — еще с армии, с Афганистана, у него выработалась привычка — молчать, когда начальство что-то обещает. Во-первых, словами можно все испортить — вдруг начальству не понравится, как ты произносишь букву «ы», или одеколон, которым ты обрызгал свой плащ, во-вторых, нечего реагировать на всякие обещания, пока журавль, плывущий в небе, не обратится в птицу, прыгнувшую в руки, а в-третьих, вообще так положено — молчать, когда говорит начальство.
— Ты чем-то недоволен? — неожиданно спросил Шотоев, синие глаза его посветлели, сделались эмалевыми — то ли злился он, то ли, наоборот, поддался наплыву добрых чувств, — во всяком случае, молчание Афганца он расценил по-своему.
— Всем доволен, — сказал Пыхтин.
— Тогда чего же не кричишь «Ура»? — Шотоев вытащил из кармана тостую, в пол-ладони, пачку долларов — новенькие сотенные хрустели у него в руках, как морковка, попавшая на зубы кролику.
— Ура! — проникновенно выкрикнул Пыхтин — не ожидал столь быстрого появления «пирожка с повидлом», — и Шотоев отсчитал ему пятьсот долларов.
— Слушай, а куда ты деньги деваешь? — с трудом засунув пачку в карман, поинтересовался Шотоев. — Не пьешь, не куришь, насчет баб не особо… Куда деньги-то идут?
— Складываю их в кубышку, — спокойно ответил Пыхтин.
— Зачем?
— Коплю на квартиру.
— Хорошая вещь — новая квартира. Здесь, в Краснодаре, хочешь купить или где-то еще?
— В Москве.
— А почему не хочешь в Сочи? Море, горы, фрукты, женщины, рыбалка, вечная любовь… И квартиры не дороже, чем в столице нашей Родины.
— Много дешевле. Но Москва — это Москва. Ныне все важные дела делаются в Москве и впредь будут делаться там.
— Хочешь поучаствовать в процессе?
— Хочу, — не стал скрывать Пыхтин.
— Ну-ну, большому кораблю — большое плавание.
Пыхтин засмеялся.
— Ныне говорят не так… Большому кораблю — большой айсберг.
У Пыхтина действительно была мечта — перебраться в Москву. Купить там квартиру, обставить ее по-современному, обрезав в Краснодаре все концы, разделив прошлое и будущее стенкой, которую невозможно будет одолеть, — может быть, даже сменить свою фамилию…
А в Москве начать новую жизнь и никогда не вспоминать старую, и прежде всего то, что происходит сейчас. Наверное, для этого он должен будет не только сменить фамилию, не это главное, — полностью сменить свою кожу.
Назавтра он сел на привычное место рядом с водителем ашотовского фургона — словоохотливым, готовым смеяться по всякому пустяку худощавым армянином, одетым в добротный джинсовый костюм американского производства, — не турецкий, не китайский, а американский, американская продукция была видна невооруженным глазом; водитель, покосившись на Афганца, засмеялся легко и счастливо, будто пионер, получивший путевку в «Артек», хлопнул своей рукой о руку Пыхтина и задал риторический вопрос:
— Ну что?
— Напшут! — скомандовал Пыхтин. — Вперед!
В кузов фуры запрыгнул Федорчук, и они покатили в новый заводской район на вольную охоту — там с машинами дело обстояло проще, чем в тесных тенистых улочках старого города, где все на примете, каждый метр пространства простреливается из окон особняков бдительными старушечьими глазами.
— Какую машину будем выбирать сегодня? — спросил армянин, рассмеялся счастливо, пригладил ладонью длинные волосы. Волосы сально поблескивали, прилипали к вискам и темени — владелец то ли давно не мыл их, то ли мазал какой-то жидкость, стараясь придать голове ухоженный вид.
Пыхтин мрачно и неприязненно глянул на него — этот человек ему не нравился. Он не мог объяснить, почему именно не нравился, но неприязненное холодное чувство все-таки возникло в нем и будто бы все выстудило внутри… Он не ответил. Тогда водитель повторил свой вопрос и невпопад рассмеялся, легко и счастливо.
— На примете ничего нет, — наконец отозвался Пыхтин. — Нужна новая надежная машина, это все, что я могу сказать.
— Какой модели?
— Лучше всего — «пятерка».
— Люблю «Жигули» пятой модели, — признался армянин, — самая бесхитростная и самая надежная модель. А если на ней еще и движок хороший стоит, тогда — о-о-о! Никакой «мерседес» не нужен.
Тут водитель-армянин, конечно, загибал салазки Пыхтину, как несмышленому хуторскому парубку: ведь «мерседес» — это «мерседес». Лучшая машина в мире — совсем не «Жигули» пятой модели. Пыхтин промолчал.
— А? — спросил водитель и привычно залился в дробном детском смехе.
— Да, — сказал Пыхтин.
— А чего вы не хотите обзавестись «мерсами»? — спросил водитель. — Мы бы их переделали так, что не только родной владелец — завод-изготовитель не узнал бы.
Это была правда — в фургоне сидела первоклассная команда мастеров. Машина, попадающая в фуру, менялась неузнаваемо — команду эту Ашот привез из города Днепропетровска, у мужиков-шабашников оказались золотые руки.
— А? — привычно переспросил водитель.
— Указания такого не было.
— А если проявить инициативу?
— Инициатива всегда бывает наказуема.
— Тоже верно. — Водитель неожиданно вздохнул и перестал улыбаться, лицо сделалось унылым, глаза сжались в обиженные щелки, словно бы человек этот собирался заплакать: когда-то в прошлом он проявил инициативу и, похоже, был за это наказан, Пыхтин это засек, нехотя, уголками рта, улыбнулся:
— Давай-ка сверни вон в тот двор, через него проедем…
Они въехали в огромный двор, образованный несколькими зданиями, поставленными в виде коробки, здания были недавно заселены, люди здесь еще плохо знали друг друга, слабо представляли, кто какую кашу ест по утрам и какого цвета майки предпочитает носить, кто на какой машине катается на рынок и вообще, кто из них богат, а кто беден — все в этом дворе еще только распределялось, люди знакомились, поэтому пока царила неразбериха и если у соседа угоняли машину, на это тоже пока никто не обращал внимания… Лишь потому, что не знал соседского автомобиля.
Громоздкая фура медленно втянулась во двор, проехала по кругу, Пыхтин внимательно оглядывал автомобили, стовшие здесь, кивал головой, словно бы занося очередную машину в свой реестр, потом скомандовал армянину:
— Стоп!
Фура остановилась.
— Вон наша машина, — сказал Пыхтин, — во двор въезжает. Сейчас мы ее и прихватим.
Во двор на медленной скорости вкатилась ухоженная, редкого сиреневого цвета «пятерка», блеснула дисками импортных колпаков, насаженных на колеса, притормозила у одного из подъездов, одним боком забравшись на тротуар и косо приподнявшись над землей.
— О, будто собака у дерева ногу задрала, — не выдержав, отметил водитель. — Не люблю, когда машины так ставят — рамы сильно перекашиваются… Вред большой для автомобиля.
— Ничего, так стоять машина будет недолго.
Из «Жигулей» вылез невысокий, крепкий, как гриб-боровик, дядечка, провел рукой по темени, оглаживая топорщащийся на голове пух, потом глянул наверх, на девятый этаж дома…
— То, что нам надо, — сказал Пыхтин, — сейчас этот пряник на верхотуру, на седьмое небо поедет. Пока он там будет колупаться, мы не только сумеем взять машину, сумеем даже перекрасить ее и перебить номера.
Гриб-боровик свою машину любил, лелеял — видать, она была последней отрадой в его жизни и вряд ли он до конца жизни сможет купить себе еще автомобиль, — ласково похлопал жигуленка, словно верного коня, по капоту и неспешно, вразвалку двинулся к подъезду. Пыхтин внимательно следил за ним. Ему сейчас было важно понять многое — и какой характер имеет этот человек, и как долго задержится на девятом этаже, и кто у него там живет — знакомые, родственники, либо он сам обитает в здешнем поднебесье, и знаком ли он с кем-нибудь из местных старушек, обычно не вылезающих со двора, — во дворе проходит их старость, они знают всех и вся, и ежели что — поднимают грачиный крик.
Нет, ни с кем из старушек гриб-боровик не был знаком — не поклонился ни одному из божьих одуванчиков, сюда прикатил явно к приятелю или к даме, и сколько он здесь пробудет — неведомо.
— Разворачивайся и подгоняй трейлер к этой букашке, — приказал Пыхтин водителю, — будем ее брать.
— Машина хорошая, — одобрил водитель выбор Пыхтина, — побывает в фургоне — станет еще лучше.
Он газанул, обдал двух старушек черным дымом, — тех мигом смело со скамейки, притерся к жигуленку, затем продвинулся немного вперед, чтобы машину было удобно загонять в бездонное нутро фуры.
Из распахнувшихся дверей фургона выскочили двое проворных черноглазых мужчин в синих комбинезонах, из трейлера на железном кронштейне выдвинулась маленькая аккуратная лебедка с блестящим никелированным блоком, черноглазые умельцы подхватили лебедочные тросы с широкими пластмассовыми крюками, подцепили облюбованную машину с одной стороны, затем с другой, лебедка заработала, и через несколько секунд жигуленок повис в воздухе.
А владелец машины в это время сидел на кухне у своего заболевшего приятеля и рассказывал о последних новостях родного кирпичного завода. Приятель хоть и болел, но уже собирался пойти на поправку — прочихался, одолел тяжелый заморский грипп, пройдет еще пара дней — он и водку начнет пить, и за дамами ухлестывать, — поставил на газовую горелку чайник, открыл банку с вареньем.
— У меня чабрец свеженький к чаю есть, только что насушил… Хочу на зиму побольше наготовить, напиток с чабрецом получается — м-м-м! Крепкий и душистый, как итальянский вермут.
— Давай чаю с чабрецом, — согласился гость. — Не все итальянский вермут трескать.
— Вермут — сказка, а чай с чабрецом — две сказки. Ты на машине приехал?
— Да, на ней, ласточке моей ненагядной. У подъезда рядом с твоей поставил.
— Не зацепил?
— Как можно? У меня же водительский стаж — шестнадцать лет.
— И на старуху бывает проруха, — сказал хозяин и, приподнявшись на табуретке, выглянул в окно. Лицо его вытянулось в нехорошем изумлении. — Глянь-ка, — шепотом позвал он гостя.
— Чего?
— По-моему, твою машину угоняют. У тебя ведь сиреневая «пятерка»?
— Да, — сдавленно пробормотал гость и стремительно метнулся к окну, схватился рукою за горло, словно бы ему кто-то перекрыл кислород и человеку стало нечем дышать. — Ма-ать моя!
Его родной жигуленок, подцепив снизу крюками, оторвали от земли и теперь ставили в прожорливый здоровенный зев дальнобойного фургона, выкрашенного в серебристый цвет, со сложными заморскими надписями на боку.
— Это что, милиция бесчинствует? — болезненно пробормотал он. — Забирает машину за парковку в неположенном месте?
— Какая там милиция? Воры, обыкновенные воры, — хозяин закашлялся, словно бы на него вновь навалилась хворь, придавила железным гнетом, — подхватят машину в фуру здесь, а выгрузят ее где-нибудь в Ростовской или Белгородской областях. Бежим отбивать!
Он схватил ключи от своей машины, лежавшие на подоконнике, сунул их в карман, у двери замешкался — никак не мог справиться с обувью — всегда мешают разные шнурки, штрипки, мятые задники, язычки, которые вместе с ногой влезают внутрь и натирают мозоли, — выругался.
Через полминуты оба они выскочили на лестничную площадку и, перепрыгивая сразу через три ступеньки, понеслись вниз.
Хозяин — здешний житель, — катился по лестнице так проворно, будто никакой хвори у него не было, — ни гриппа, ни скарлатины, ни коклюша с болезнями поврежденной алкоголем печени.
Его приятель, сипя надорвано, катился следом.
Когда они выбежали из подъезда, хрипя и задыхаясь, фура уже выезжала со двора. Несмотря на внушительные размеры, она двигалась быстро, была увертлива, ловко объезжала преграды, каких во дворе было полным полно.
— Давай на моей машине следом, — выкрикнул, задыхаясь от кашля, хозяин квартиры, — мы сейчас догоним воров. Главное, не бз-з-ди… — Он прожужжал еще что-то, будто шмель, бросился к своей машине — старому «Москвичу», отомкнул дверь: — Садись скорее!
Время шло стремительно. Они упустили какие-то малые секунды, миги, мгновения, — те самые неприметные, неосязаемые крупицы, которые могли стоить им машины, а для других, — и такое бывало, — это стоило и жизни.
«Москвич» — автомобиль капризный, иногда заводится с ходу, а иногда, случается, начинает упрямиться, словно осел, никак его не уговорить, — чихает, пускает из выхлопного патрубка вонючий дым, трясет задом, крыльями, всем корпусом, нервно дергается, но не заводится.
— Не подведи, родимый, — взмолились в один голос и гость и хозяин, и «Москвич» не подвел, зафыркал, запукал, хозяин дал полный газ и, едва не задавив зазевавшуюся ворону-бабку, вылетел из двора и сделал это вовремя — опоздай они на несколько секунд — и фуры след бы простыл.
Но они успели засечь серебристый зад здоровенного вагона, поставленного на автомобильные колеса — тот заворачивал в проулок.
— Вот они! — торжествующе вскричал хозяин, пуская своего верного «Москвича» по следу, будто собаку-ищейку.
Его гость подавленно молчал — еще не мог прийти в себя от происшедшего.
И все-таки нагнали фургон не сразу — очень уж резво тот шел, на хорошей скорости, не сбавляя ее даже на крутых поворотах, вписываясь по дуге из одного проулка в другой.
— Классный водитель сидит за рулем, г-гад! — выругался хозяин «Москвича». — Ничего не боится, ни аварий, ни милиции.
Фургон уходил задами, огородами, мелкими улочками — выехав из микрорайона, он попал в старый город, в нагромождение частных домов, на улицы, пахнущие молодым вином и хурмой, — здесь обитал зажиточный народ. «Москвич» плотно сидел на хвосте у фуры — будто прилип к ее колесам.
— Не уйдешь, сука, от нас, никуда не уйдешь, у первого же поста ГАИ мы тебя и захомутаем, — пробормотал сквозь зубы владелец «Москвича», ожесточенно вращая руль. Покрутил с досадою головой: — Это надо же! Среди бела дня, прилюдно, украсть машину! Совсем распоясались бандюги!
Товарищ его по-прежнему потрясенно молчал — не мог прийти в себя, сидел, скрючившись рядом с водителем и крепко вцепившись руками в край приборной панели. Губы у него расстроенно приплясывали, лицо потяжелело, перекосилось, глаза посветлели от неверия в происходящее и некоего странного внутреннего страха.
Приятель хлопнул его рукой по колену:
— Ничего, все будет в порядке… Они от нас не уйдут!
Из-под колес фуры летела каменная крошка, с громким стуком всаживалась в ветровое стекло «Москвича», на капот сваливались комья грязи — в асфальте было много выбоин, сквозь которые наружу проглядывала земля, сизый дым выхлестывал из-под днища, из широкой выхлопной трубы, словно из пожарной кишки, бил прямо в лицо преследователям.
— Не уйдешь, с-сука, — заведенно пробормотал водитель «Москвича».
Он пока не мог сообразить, какой же маршрут проложил себе водитель фуры, куда он держит путь — на выезд из города или же, наоборот, решил остаться в городе, затеряться здесь, лечь на дно — уж слишком мудрено вел свой вагон лихой шофер, хотя, надо отдать должное, город он знал отменно — ни разу не свернул в переулок, заканчивающийся тупиком или перекрытый ржавыми трубами, привезенными газовиками, либо перерытый длинной узкой канавой — произведением канализационно-ассенизаторского искусства, эти произведения украшают ныне все города России без исключения, как когда-то украшали скульптуры мускулистых девушек с веслами, да еще одного задумчиво-грустного державного товарища. Водитель фуры ни разу не попал в ловушку.
— Вот с-сука! — вновь выругался наш герой, выкручивая до отказа руль «Москвича», стараясь не отстать в лихом вираже от фуры и кляня человека, сидевшего за баранкой трейлера. — То ли везет ему, то ли чутье у него хорошее, то ли он действительно знает город как свои пять пальцев… Вот г-гад!
Ни одного милицейского поста, ни одной патрульной машины, ни одного гаишника, которые в другую пору встречаются на каждом углу, стоят впритирку друг к другу, даже ощущение изжоги вызывают, и тех сейчас не было. Никого не было.
Погоня продолжалась. Преследователи верили, что по дороге им обязательно попадется человек в милицейской форме, он им обязательно попадется, а угонщики верили в обратное — удача не отвернется от них, все будет так, как бывало раньше, и никак иначе.
Впрочем, погоню похитители обнаружили не сразу. Ехали они с музыкой — армянин включил магнитофон, из динамика начала выплескиваться старая бравурная музыка той поры, когда Пыхтина еще не было на белом свете, и ему эти мелодии не нравились, а вот лихой водитель-армянин был от них без ума, лицо его умиленно расплылось, обмякло, глаза сделались влажными.
С другой стороны, расслабленность эта не влияла на шоферские качества — руки по-прежнему крепко держали руль и фура, не сбавляя скорости, грохоча, будто железнодорожный вагон, неслась из одной половины города в другую, в место, ведомое лишь тем, кто сидел в кабине.
— Ребята там такие заседают — вах! — армянин потыкал откляченным мизинцем себе за спину. — Огонь, а не люди. Руки у них золотые, а пальцы платиновые. Чтобы одну машину переделать в другую, — так, чтобы мама родная не узнала, перекрасить и нацепить новый радиатор с блямбой какого-нибудь «мерса» или «форда» им сорока минут хватает. За это время они успевают сделать все! — произнес армянин со вкусом, лицо у него приобрело молитвенное выражение.
— Да в фургоне от запаха одной только краски задохнуться можно. — Пыхтин не выдержал, оборвал восторженное красноречие соседа.
— Не можно, — возразил тот, — там стоит очень мощная вытяжка. — Он неожиданно сделал звук в магнитофоне потише, пригнулся, глянул в одно бортовое зеркало, потом в другое, расположенное на стороне Пыхтина, помотал головой неверяще: — Ба-ба-ба-ба!
— Что такое?
— Нас преследуют. Прилепился какой-то «москвичонок» к колесу, не отстает.
— Надо же, злых дядей совсем не боится. — Пыхтин не выдержал, ухмыльнулся, потянулся к сумке, лежащей у него в ногах.
— И не отстанет, глупый. — Армянин неожиданно весело рассмеялся. — Совсем не думает о том, что где-нибудь на повороте я его придавлю, как куренка, одни только гайки с косточками останутся.
— Смотри, — медленно проговорил Пыхтин, — а то у меня есть более совершенное оружие. — Он приподнял сумку с автоматом.
— Не нужно, — водитель вновь вгляделся в боковое зеркало, — надо же, эти люди ни хрена не боятся. Вот что значит русские! Мы же для «Москвича» — небоскреб на колесах, гора Арарат, Большой Кавказский хребет, а они… Тьфу! — Отплюнувшись, водитель заложил крутой вираж, под днищем машины что-то заскрежетало, запахло резиной, бензином, еще чем-то — порохом, что ли…
Веселое настроение не покидало армянина. Пыхтин был молчалив и сосредоточен.
— Вот именно — тьфу! — неожиданно пробормотал он.
— А с другой стороны, чем хороша наша передвижная мастерская, — не унимался водитель, — заносят в нее одну машину, выносят совсем другую, — и все на ходу, следов никаких не остается. Ну залезут они сейчас к нам в фургон, ну и… что же они там увидят? «Жигули», которые не имеют совершенно никакого отношения к их жалкой машиненке цвета нестиранных кальсон. Странные люди, ничего не боятся. — Армянин вздохнул, сожалеюще покачал головой, но сожаление его и грусть были недолгими, очень скоро уступили место радости, какому-то ликующему приподнятому состоянию.
— У тебя что, сегодня — именины? День рождения? — не выдержав, спросил Пыхтин.
— У меня каждый день — день рождения. Я так живу.
— Вечный праздник, значит?
— Ага, будни мы не признаем.
Фура сделала очередной поворот, с ревом всадилась в узкий затемненный переулок, огороженный заборами палисадников, трубный звук выхлопа пулеметной очередью рассек пространство, цветы в палисадниках не выдержали, мигом повесили головы, словно бы сшибленные свинцом, следом всадилась в такой же, сдавленный палисадниками проулок, словно снаряд в орудийный ствол.
— Ну что, москвичонок не отлепился? — спросил Пыхтин.
Водитель глянул в боковое зеркало, широкое, в металлической оправе, стоящее на прочном кронштейне с его стороны, — такое зеркало могло украсить прихожую жилого дома, — ничего не увидел, перегнулся через Пыхтина к другому зеркалу — «Москвич» продолжал висеть у него на колесе справа.
— Здесь. Никуда не делся. — Армянин с ухмылкой покосился на Пыхтина. — Мы случаем не прокололись?
— Не должны.
— По-моему, нас засекли.
— Сколько их там сидит в кабине?
— Вроде бы двое.
Пыхтин вгляделся в зеркало.
— Да, двое. Мы их ногтем, как блох, раздавим.
— Пока не надо. — Армянин показал крупные, кривоватые, крепкие зубы, заложил новый вираж, точно и лихо вогнал машину в очередной орудийный ствол-проулок.
Шофер москвичка сидел на фуре плотно, стиснув зубы, так же рисовал за нею повороты, ругался, но не отставал, — он умел очень здорово ругаться, трехэтажный и четырехэтажный мат были для него давно пройденным периодом, некой незамысловатой школьной наукой типа бесхитростной алгебры, которую ныне одолевают едва ли не в четвертом классе, в данном разе рождались слова очень высокого накала — усложненные, красочные, неприличные.
Владелец жигуленка, утонувшего в чреве фуры, продолжал задавленно молчать.
— Да не кисни ты! Все будет в порядке. Я примерно догадываюсь, куда он едет — на автомобильный рынок, и не завидую ему, если он действительно направляется туда. Там полно автоматчиков — омоновцы, собровцы, спецназовцы, много других пятнистых… Фуру разрежут, как консервную банку… Не журись! Мы их перехватим даже раньше автомобильного рынка — скоро будет пост ГАИ. — Водитель, сидевший за баранкой «Москвича», неожиданно увеличил скорость, бросил свою утлую машиненку на тротуар, обошел фуру и сам себе зааплодировал: молодец! Обгон произвел классически, на пять баллов!
За проулком, по которому они сейчас шли, начиналась парковая зона, перед парковым раздольем располагался мосток, к которому стекались все дороги, проселки, тропки, а у моста находился милицейский пост.
Вот к этому посту на всех парах и поспешил водитель «Москвича».
— Не журись! — еще раз выкрикнул он своему приятелю, изо всех сил давя на педаль газа.
Маневр он совершил конечно же лихой — по этому тротуару не то чтобы машина — пешеход не всегда мог пройти, непременно обдирал бока, а владелец «Москвича» изловчился и прошел на машине, по узкой асфальтовой дорожке скатился к площадке, в которой сходились сразу несколько земляных дорог и дорожек, которые обычно любят автомобилисты, опасающиеся встречи с инспектором ГАИ, одолел эту площадку чуть ли не в прыжке, с грохотом понесся по асфальтовому полотну, ведущему к мосту.
Скрипящий, с дырявым выхлопом и трудным сиплым дыханием «Москвич» словно бы вспомнил лучшие свои времена, молодость, несся так резво, как не носился, наверное, и в юные годы, владелец даже подивился шустрости дедушки автомобильной индустрии страны, воскликнул восхищенно:
— Во, блин!
На одном дыхании перемахнул мост, чуть притормозил, глянул в одну сторону, затем в другую: где здесь вооруженный милиционер с полосатой колотушкой?
Милиционеры в этом месте любили прятаться в кусты, чтобы водители не видели их, а потом возникали неожиданно перед самым радиатором автомобиля с грозным видом:
— Товарищ водитель, ваши документы!
Милиционер находился на своем месте — в кустах, естественно, — поскольку «Москвич» проскочил мосток с недозволенной скоростью, то мигом выдвинулся из необлетевшей листвы и вытянул руку с полосатой деревяшкой.
Водитель «Москвича», обрадовавшись, что видит человека в форме, промахнулся ногой и вместо тормоза вдавил в пол педаль акселератора, «Москвич» даже присел на задницу от неожиданности, остановить его удалось, когда он уже въехал носом в кусты, обдав инспектора ГАИ дымом и резиновой крошкой. Выскочив из кабины, владелец «Москвича» кинулся к инспектору, мельком глянул на его погоны:
— Товарищ старший лейтенант, тормозните трейлер, в нем находится украденная машина!
Старший лейтенант протер пальцами глаза:
— Тьфу, грязи нагнал, как в Сахаре, на ралли Дакар — Париж… Какой трейлер, какая машина, кто украл, кого украл? Не пойму ничего!
— Ко мне приехал приятель на «жигуле», оставил его у подъезда, запер, как положено, на замок, поднялся ко мне наверх, а в это время подкатил трейлер, «жигуля» под микитки и в нутро, в саму фуру. Мы погнались за ворами на моей машине, еле догнали, вот… — Водитель «Москвича» выпалил все это на одном дыхании и схватился за сердце.
— Все ясно, что ничего не ясно, — инспектор сдвинул форменную фуражку набок, на казачий манер, — но трейлер этот мы сейчас проверим.
— Вы это… это… Кобуру у пистолета расстегните, — попросил водитель «Москвича» и показал глазамина тяжелый табельный «макаров», висевший у инспектора на поясе.
— Зачем?
— А вдруг это… вдруг стрелять придется?
— Ну, это вы бросьте, у нас не Москва, людей среди белого дня, слава те, еще не убивают.
На косой, спускающейся к мостку дороге показалась тяжелая фура, шофер перед переправой сделал перегазовку, но скорости не снизил, ловко одолел мост, взбил клуб пыли, в следующий миг мотор, подстегнутый умелым водителем, опять оглушающе заревел.
— Этот трейлер? — спросил инспектор, лихо крутанул колотушку у себя на запястье.
— Этот, — подтвердил водитель «Москвича».
Инспектор выкинул перед собой жезл, сделал им решительную отмашку, приказывая, чтобы водитель фуры прижался к обочине. Мотор трейлера заревел еще сильнее, и тогда инспектор сделал колотушкой второй взмах.
— Остановись! — велел Пыхтин армянину.
— Да ты что?!
— Остановись, кому сказали!
— Да он нас сейчас за Можай загонит. А с машиной в фуре — за два Можая.
— Не загонит, не на тех напал. Это моя забота, чтобы не загнал.
— Ладно, — вскричал армянин неожиданно весело и надавил на педаль тормоза. — Но имей в виду, с ментом те самые стоят, что за нами на «Москвиче» гнались. Вон они!
— Вижу, — коротко пробурчал Пыхтин, — не слепой.
Инспектор, лихо вращая колотушку в воздухе, будто шашку, неспешно приблизился к фуре, вскинул к козырьку руку, назвался, спросил у весело улыбающегося армянина:
— Над чем смеемся, товарищ водитель?
— Да день уж больно хороший.
— Ну, не такой уж он и хороший. А чего скорость превышаете, извольте полюбопытствовать?
— Да иначе мне этот взгорбок не взять, товарищ полковник, — армянин потыкал перед собой рукою, — машина-то тяжелая, взять можно только на газу.
— Я не полковник — старший лейтенант, — поправил армянина инспектор.
— Извините, господин старший лейтенант.
— Не господин, а товарищ.
— Все едино, лишь бы человек был хороший, — сказал армянин и засмеялся.
— Предъявите ваши документы, — вежливым, очень спокойным тоном попросил старший лейтенант. — Если документы в порядке — можете ехать дальше, превышение скорости я вам прощаю.
— Убедил я вас, что иначе подъем не взять — только на полном газу?
— Убедили.
Армянин, продолжая весело щурить глаза и посмеиваться, скосил взгляд на Пыхтина, тот засек в его глазах встревоженность и понимающе наклонил голову.
— Приятно, когда попадаются сознательные инспектора, которых можно убедить в вещах спорных, — продолжал петь армянин, он был человеком совершенно неугомонным — сказывались и веселая натура его и недавнее прошлое — не так давно этот лихой водитель работал массовиком-затейником в городском парке…
Пыхтин помрачнел, шевельнул ногою сумку — похоже, без стрельбы им не уйти, — скосил глаза на боковое зеркало, в котором хорошо была видна косая дорога, спускающаяся к мосту.
Дорога была пуста — ни одной машины, ни одного пешехода. «Вот и ладненько, — повеселел Пыхтин, — точки над “ё” будет проще ставить».
Армянин протянул инспектору свои права, техпаспорт на машину и закатанный в твердую пластиковую оболочку талон, разрешающий беспрепятственный проезд на любые запрещающие знаки — такие талоны выдавались только очень высокопоставленным гражданам, большим начальникам, главным чинам города. Инспектор повертел в руках нарядный талон, поцокал языком: крутой, однако, попался ему клиент.
— В фуре, конечно, везете груз? — спросил старший лейтенант.
— Конечно.
— А документики… — старший лейтенант выразительно помял пальцами воздух, — документики на груз где?
— Пожалуйста, — готовно ответил армянин и вытащил из кармана пятидесятитысячную купюру, подул на нее: горячий, мол, продукт. — Документик заверен высшим должностным лицом Российской Федерации.
Лицо старшего лейтенанта сделалось кислым, у глаз собрались скорбные авосечки морщин.
— Других документов нет?
— Есть, — прежним веселым тоном проговорил армянин, сунул купюру в карман, вместо нее достал стотысячную бумажку. — Вот.
Лицо инспектора сделалось еще более кислым.
— Я взяток не беру, — сказал он.
— А это не взятка, — заявил лихой драйвер, — это таможенная пошлина.
— Документы на груз! — строгим тоном потребовал старший лейтенант. — На груз накладная должны быть… На-к-лад-ная, — повторил он по слогам.
— А разве вон тот высокородный талон на право беспрепятственного проезда с грузом не заменяет накладную?
Старший лейтенант вытащил из кучки документов, предъявленных ему армянином, запечатанный в прозрачный пластик талон, внимательно оглядел его. Вздохнул:
— Нет, не заменяет.
Армянин в темпераментном горском жесте воздел к небу руки:
— Вах-вах-вах! Что же мне делать? Пожаловаться начальнику, который выдал этот талон?
— Давайте посмотрим, что у вас в фуре, и, если там не лежат горой гранатометы «муха» и автоматы Калашникова, поезжайте дальше, так и быть.
Армянин опасливо покосился на невозмутимого Пыхтина, сидевшего рядом с каменным лицом, Пыхтин засек его взгляд и легонько смежил веки. Лихой водитель, ощущая холод, возникший глубоко в костях и быстро распространившийся по его телу, с хрустом потянулся и спрыгнул на землю.
— Ни автоматов, ни гранатометов в фуре нет. Пожалуйста, сейчас я открою. — Он сдернул с пояса большую связку ключей, подкинул в руке, безошибочно отстреливая взглядом нужный ключ, на лету перехватил его.
— И что же у вас в фургоне? — придирчиво поинтересовался старший лейтенант.
— Что, что, — ворчливо пробормотал армянин, — хозяин если узнает, что мы открывали фуру, и с вас и с меня спустит шкуру.
— Ну, до меня, думаю, он не дотянется.
— Еще как дотянется, — пообещал армянин, открывая тяжелую дверь фургона. — Здесь — машина, потребовавшая быстрого ремонта, и больше ничего нет.
Внутри фуры горел свет, по бокам были поставлены скамейки, пахло свежей краской, с назойливым металлическим звоном работал мотор сильной вытяжки. На скамейках сидели люди с инструментами в руках и, не обращая внимания на открывшуюся дверь, шустро обрабатывали корпус жигуленка, стоявшего в фургоне.
Сиреневую «пятерку» было уже не узнать, она успела изменить свой цвет — стала белесо-синей, пастельной, с бриллиантовым блеском, лишь багажник еще не был перекрашен, на колеса были надеты новые колаки, с задка снят старый номер, новый лежал под бампером.
— Це-це-це! — восхищенно поцокал языком старший лейтенан — он все мигом понял, покрутил головой, словно бы не верил тому, что видел — не встречался еще с такой слаженной, хорошо организованной работой. — Це-це-це! — Расставил кривоватые прочные ноги, обутые в плохо начищенные сапоги, оглянулся на двух своих земляков, с растерянными лицам стоявших у «Москвича», и потянулся к кобуре пистолета.
Владелец «Москвича» был прав: кобуру надо было расстегивать раньше. В глазах старшего лейтенанта возникло обреченное тоскливое выражение, рот приоткрылся, обнажив чистые крепкие зубы.
Он не успел вытащить пистолет из кобуры — из кабины фуры раздалась короткая автоматная очередь, пули отбили тело инспектора в кусты, он буквально унесся туда по воздуху, словно торпеда, только подметки старых сапог мелькнули — мелькнули и исчезли. Кусты вздрогнули испуганно, принимая страшный груз, раздвинули ветки и тут же сдвинули их вновь.
Пыхтин молча перевел ствол автомата на преследователей.
— Не на-ада-а, — закричал владелец жигуленка, прижимая к голове обе руки. — Мы ничего не видели, ничего не знаем, ничего никому не скаже-е-е…
Автоматная очередь оборвала его крик, он скорчился, складываясь вдвое, будто у него была переломлена спина, застонал сдавленно, жалобно, запрокидывая голову назад, ловя быстро гаснущими глазами небо, пытаясь понять, что произошло, и произнести напоследок хотя бы изначальные слова молитвы — ведь без молитвы уходить с земли нельзя, упал в пыль обочины, задергался в ней, пачкая себе лицо, руки, одежду.
— Я не буду, я не буду, я ничего не видел, — бессвязно прокричал последний оставшийся в живых — владелец древнего «Москвича», загородился от Пыхтина рукой, чтобы не видеть его. Попятился назад. — Я не буду…
— Как же, не будешь, — усмехнулся Пыхтин, снова нажал на спусковую собачку автомата.
Тот коротко, приподнимая окрасившийся слабой желтизной ствол, залаял, отплюнулся свинцом, просек жалобно кричавшему мужчине руку, выломал несколько неестественно белых, словно пластмассовых, не окрашенных кровью костяшек, расколол, как и инспектору, череп — Пыхтин любил стрелять в голову, по глазам, рту, чтобы ничего не оставалось от портрета, чтобы человека нельзя было узнать — сталкиваться со взглядом жертвы у него не было никакого желания, хотя иногда тянуло посмотреть, и тогда Пыхтин делал исключение.
Как сделал исключение и для этого человека. Впрочем, ничего интересного во взгляде умирающего человека он не увидел — только потустороннюю тусклоту да кровь, вытекшую из пробитого пулей глазного яблока.
Всего одна минута понадобилась Пыхтину, чтобы уложить трех человек.
— Ну ты и мастер! — восхищенно пробормотал водитель-армянин.
— Ага, лучше не попадаться, — спокойно произнес Пыхтин, опуская автомат и зорко исследуя взглядом округу — нет ли где людей? Если есть, то и их придется убрать — свидетелей в таких делах оставлять нельзя. Округа была пуста. — Закрывай дверь фуры и поехали отсюда! — Он выпрыгнул из кабины, сделал широкий тяжелый шаг к кустам.
— Да-да, — не выдержав, заторопился лихой драйвер, завращал в веселом ошалении глазами, кинулся закрывать дверь вагона.
Мастера, сидевшие внутри, даже головы не повернули, не полюбопытствовали, что происходит, они корпели над жигуленком, будто роботы, вкалывали, не отвлекаясь на «мелочи».
Старший лейтенант лежал на спине, закинув за голову руки, словно собирался поспать немного, изувеченная голова источала кровь. Пыхтин склонился над ним, уголки его рта брезгливо дернулись, сползли вниз — в нос шибануло запахом свежей крови, а этот дух Пыхтин не любил.
В Афганистане были люди — такие же, как и он, солдаты, которые шалели от свежей крови, делались пьяными, глаза у них начинали радостно блестеть, а Пыхтин не любил, на душе от этого духа появлялась тяжесть, становилось сумеречно, в ушах возникал противный протяжный стрекот, и он старался отделиться от людей, уединиться, забыть страшный запах, хотя на войне это совершенно невозможно.
Попадались также солдаты, которые любили добивать жертву руками, душили людей — в этот момент жертва обязательно напрягалась, человек изо всех сил старался освободиться от убийцы, — в момент убийства происходил большой выброс энергии и убийцы потом признавались, что эта энергия подпитывает их, словно спиртное или высокосортный шоколад, прибавляет сил, а в душе возникает невольная гордость, восхищение самим собой. Пыхтин таких солдат не понимал.
Если честно, ему хотелось сейчас одного — чтобы быстрее наступил момент, когда он отстреляется раз и навсегда и уедет из этого города, переселится в Москву и начнет там новую жизнь.
— Прости, старлей, — пробормотал он, отводя взгляд от старшего лейтенанта, — сам виноват!
Нагнулся, сдернул у него с пояса кобуру с пистолетом, поморщился — у кобуры оборвалась непрочная кожаная лямка, выругался матом.
— Эй, ты где? — послышался голос шофера-армянина, Пыхтин круто развернулся и вышел из кустов.

Глава десятая

В Москве по-прежнему стояла унылая погода, от которой у ревматиков болели ноги и руки, у страдающих зубами — зубы, у почечников — почки, легочники вообще не могли дышать, сипели в мученическом кашле, впустую хватали губами воздух, хватались пальцами за горло — мелкий московский дождь, насыщенный всяким летучим дерьмом, был вреден для них, как кислота, у сердечников отказывало сердце.
— Завидую тебе, — сказал Иванову Хромов, помял рукой серую кожу на лбу, — скоро на юге будешь, от нашей мокрухи малость отдохнешь. Абрикосов с персиками потрескаешь.
— Сезон абрикосов с персиками уже прошел, — мрачно проговорил Иванов.
— Не умничай. — У Хромова, когда он начинал злиться, приподнималась верхняя губа, обнажала желтоватые длинные зубы, и начальник невольно делался похожим на обиженного грызуна. — Умник! Раз сказано, что поешь абрикосов с персиками, значит — поешь.
С отъездом Иванов задерживался — надо было вначале разделаться с хвостами, а потом ехать. Хорошо, что хвосты эти были бумажные, по линии отчетности — штуки хотя и скверной, но не опасной: пока не отчитаешься за прошлую операцию и каждый сожженный патрон, лишаешься возможности участвовать в другой операции.
Если с раскрытием преступлений в бурные девяностые годы было не очень строго, то по части пера и бумаги послаблений не бывало — за ненаписанный отчет могли запросто задержать зарплату — между прочим, совершенно нищенскую. А задержка денег, хотя и малых, была для Иванова трагедией — дома лежала хворая бабушка Аксинья Петровна, к которой два раза в день из поликлиники приезжала сестричка делать уколы, и еще у Иванова была Лариса — невенчанная невеста… С ней капитан собирался обвенчаться.
Лариса училась на четвертом курсе медицинского института, эффектно выглядела; ей Иванов также помогал, поскольку у нее не было ни отца, ни матери — только баушка в далеком волжском городе Плесе, прославленном великим художником Левитаном, и больше никого.
А Москву продолжали донимать холодные осенние дожди.
Наконец последний отчет был сдан, каждая позеленевшая, с пробитой пяткой гильза была принята оружейниками, стрельба, что случилась при выполнении предыдущего задания, была признана правомерной, и Иванов, ощущая отчего-то странную печаль, будто его совсем допекла нудная мокреть, сыпавшаяся с неба, пришел к оружейнику Василию Сергеевичу Порываеву.
Василий Сергеевич старый уже человек, хотя определение «старый» к дяде Васе подходило мало, он был человеком без возраста, имел боевое прошлое, хорошо помнил войну, которую прошел с первого дня до последнего, приняв бой мокрогубым призывником на западной границе и закончив ее в Праге, в мае сорок пятого, матерым солдатом, о котором слава шла по всей артиллерийской бригаде, где он служил, увешанный боевыми медалями, как броней… Ордена у него, конечно, тоже были, но орденов солдатам давали мало, их загребал офицерский корпус, в основном штабной, а те, кто воевал, даже офицеры, обходились медалями.
Демобилизовавшись, Порываев пришел работать в милицию, оружейником.
В милиции он и заканчивает свою жизнь, поскольку майору Порываеву уже за семьдесят, он давно бы ушел на покой, но его не отпускают — очень уж светлая голова у дяди Васи, редкостная по части разных хитроумных придумок и ремонта любого оружия, начиная с кремневого пистолета семнадцатого века, кончая зенитным пулеметом и лазерным револьвером, и золотые руки — дядя Вася может на коленке сделать что угодно, хоть действующую модель паровоза величиной со спичечный коробок… А уж о вещах простых — о тех и говорить не приходится.
Сидел дядя Вася Порываев в подвальной, хорошо освещенной большой комнате, из которой через зарешеченную дверь имелся вход в другую комнату, куда тянулись многие жадные руки — там хранилось сказочное, редкостное оружие, счет которому в России шел на единицы, а также именные пистолеты с золотой отделкой и инкрустированными рукоятками, принадлежавшие великим людям.
— Ты чего такой грустный, Игорек? — спросил дядя Вася, кладя руку Иванову на плечо. — А? — Дядя Вася сочувственно поморгал серыми, не потерявшими живости глазами. — Если ты насчет поездки своей, так не журись — с нею все будет в порядке.
— Откуда насчет поездки знаешь, дядя Вась?
— Сорока на хвосте весточку принесла.
— Дырявой стала наша краснознаменная милиция, — Иванов не удержался, развел руки в стороны, — стоит бумажку из комнаты в комнату перенести, как уже весь коридор знает, что в той бумажке было. Хотя бумажку украшал гриф «СС» — «Совершенно секретно».
— Ты сегодня, Игорек, не только грустный, но и ершистый… Не с той ноги, что ли, встал?
— С той, дядя Вася. Только ведь, когда попадешь в пиковую ситуацию, когда останешься наедине с пистолетом и поймешь, что у тебя нет уже никакой возможности выбраться, ни один из наших коридорных шаркунов на помощь не придет — шаркуны будут в Москве попыхивать душистыми сигаретами, распространять запах одеколона по углам, да обсуждать разные правительственные новости — в каком настроении встал с горшка Борис Николаевич, что нашли в утреннем анализе мочи Виктора Степановича и какие котлетки жарила сегодня на завтрак Наина Иосифовна… Тьфу!
— Время наше такое, Игорек. — Дядя Вася вздохнул, помолчал. — Бандитское время. Куда ни глянь — всюду бандитские рожи, а посередине голодная бабушка Маня с нищенской сумой на плече.
— Вот если бы не надо было эту бабушку Маню защищать, я бы давно ушел из нашей краснознаменной московской…
— В коммерческих структурах ты, Игорек, все равно не приживешься. Банки, шманки, таранки, болванки, казино — это не по тебе.
— Я бы организовал группу возмездия, дядя Вася, и очень бы здорово почистил наших богатых Буратино, особенно тех, которые здорово нажились за счет России. Кое-кого, наиболее ретивых и хапужистых, вообще бы выкорчевал с корнем. Один выстрел из гранатомета в окно — и квартиры нет: выгорает полностью вместе с содержимым и домочадцами. А соседней квартире хоть бы хны — ее даже не встряхнет.
— Слишком круто, Игорек! Домочадцы-то причем, если папа — хапуга?
— За компанию, дядя Вась, чтобы кому-то обидно не стало. Как там в «Белом солнце пустыни» говорил Сухов? «За державу обидно»? Вот и мне обидно. У меня двоюродный брат на заводе Лихачева работает, так он зарплату еще только за январь получил. А что сейчас у нас на дворе? Октябрь. — Иванов споткнулся едва ли не на полуслове, вся горячность с него сползла, словно дождевая сыпь с прорезиненной плащ-палатки, подумал о том, что Веньке тоже надо было бы перед отъездом подкинуть немного денег — мужик бедствует, перебивается с хлеба на воду. Довольствуется случайными заработками — по существу, крохами, которые много меньше, чем зарплата у капитана Иванова.
Брат его Вениамин относился к той совестливой породе мужиков, которые перестают ощущать себя людьми, если не приносят в дом денег. Обязанность женщины — поддерживать огонь в очаге, обязанность мужчины — охотиться, делать все, чтобы в доме было мясо, всегда пахло свежим хлебом, тихое домашнее тепло приятно нежило тело, а на разные непредвиденные расходы в ящике стола лежала стопочка хрустящих купюр… Но у Вени этого не было и он страдал, замыкался в себе, делался угрюмым, на мир поглядывал с откровенной злостью, стеснялся своей жены Натальи, чувствовал себя перед нею виноватым, до крови грыз зубами губы, сопел, удрученно крутил головой шепча под нос: «Надо же, столько времени не могу принести домой зарплату… И как же мне жить, скажите? На какие шиши? А? Как?»
Наталья пыталась его утешать, уговаривать, а Венька ни в какую — только головой крутил да снимал пальцами с глаз мелкие противные слезки.
Игорь прошел вдоль стеллажа, на котором было выставлено оружие. И чего только тут не хранилось, щенячий восторг немедленно возникал у Иванова в груди, когда он видел маленькие, ладные, не больше пистолета ТТ, автоматы-мелкашки, револьверы, которые можно прятать в обшлаге рубашечного рукава, разбирающиеся снайперские винтовки, вмещающиеся в обыкновенный портфель-кейс. Тут всего было полно, Иванов, если бы имелось свободное время, был готов часами находиться у оружейника дяди Васи Порываева, перебирать разные железки, восхищаться стреляющим металлом, сладостно вдыхать запах смазки — для Игоря Иванова это был лучший дух, много лучше запаха разных хваленых парижских дезодорантов — он ощущал свою близость, родство с вещами, от которых другого человека могло просто мутить…
Видать, был у него кто-то в предках хорошим солдатом, для которого винтовка являлась женой — он и спал с нею, и просыпался, и обедал, и праздники встречал, и горевал вместе, когда было худо — все-все вместе, — и передал этот солдат свою нежность и любовь к оружию Игорю Иванову.
— Я тут для тебя специально кое-что приготовил, — сказал дядя Вася.
— Что именно?
— В общем, это штука обычная, но помочь, когда ты останешься один на один с кем-нибудь очень сильным, сумеет.
— Ну-ка, ну-ка. — Игорь оживился, улыбнулся довольно. Подсел к столу.
Дядя Вася выложил перед ним пистолет. Обычный, тяжелый, чуть потертый, со светлиной на гранях и углах, набивший оскомину «макаров» с рыжими пластмассовыми щечками, украшенными остроугольными звездами и сеточкой-нарезкой.
Взяв пистолет в руку, Игорь подкинул его, проверяя, удобен ли он, — пистолет ловко и прочно, будто приклеился, лег в ладонь, к нему было приятно прикасаться пальцами, и Иванов одобрительно почмокал губами. Тем не менее задал вопрос:
— И чего же тут особенного?
— А ты попробуй разберись, найди отличие этого пистолета от пистолета серийного.
Нет, этот «макаров» ничем не отличался от других, таких же, снятых когда-то с заводского конвейера. Впрочем, повертев пистолет в руках, Иванов обнаружил, что низ ствола у него залит свинцом, а тыльная часть, та, которую иногда называют отбойником, аккуратно зашпаклевана какой-то плотной пастой, по цвету не отличающейся от цвета вороненого, кое-где обтершегося метала.
— Все понятно, — сказал Иванов, — пистолет с сюрпризом. В нужную минуту очень даже может пригодиться.
— Бери, это тебе, — сказал дядя Вася.
— Спасибо. — Скулы у Иванова довольно заалели. Он вскинул пистолет, прицелился в угол комнаты.
— Упаси Господь тебя им так воспользоваться, — тихо и укоризненно проговорил дядя Вася, — пуля тебе сразу продырявит голову. Им должен воспользоваться кто-то другой.
Это был пистолет «от обратного», стреляющий в противоположную сторону.
— Хорошая штука! — похвалил Иванов.
— Смотри не ошибись, — предупредил дядя Вася, — поморгал часто, грустно, словно бы вспомнил что-то печальное из своей прошлой, — военной, — жизни.
— Спасибо, дядя Вася, — поблагодарил Иванов, — расписываться за эту игрушку где-нибудь надо?
— Не надо. Бери так. Еще я тебе патронов усиленных дам. Сколько дать? Пять обойм хватит?
— Много, дядя Вася. Трех, а даже и двух хватит. Не на войну же иду.
— Это верно. Но у милиционеров иногда баталии случаются почище, чем на войне. — Дядя Вася достал из стола обойму, заправленную по самый верх нарядными новенькими патронами с красными обмедненными головками пуль, выложил на стол с угрюмой присказкой: — Р-раз! — Потом достал вторую обойму, положил рядом: — Р-раз! В смысле два. — Поскреб пальцами в ящике стола, нащупал ещу одну обойму, полнехонькую, словно осенний кузовок, патронов, со звонким стуком припечатал ее к поверхности стола. — Р-раз! В смысле три…
— Спасибо, дядя Вася. — Иванов махом сгреб пистолетные обоймы в руку.
— Погоди, это еще не все. — Дядя Вася достал из стола один пистолетный патрон, поставил его, словно солдатика, на караул, рядом положил еще два патрона. — Это к антипистолету. Ослабленные, чтобы заглушку не могли выбить. Как заряжать пистолет — разберешься.
— Разберусь, дядя Вася. Бойковый механизм от какой машинки поставлен?
— От «макарова» же и поставлен. Ты это… — Дядя Вася снова поморгал грустно, на бритой, лаково поблескивающей голове его собрались мелкие плоские морщины, он размял их ладонью, разгладил; голова его крупная, с двумя шрамами, без единого волоска на темени — редкая седая щеточка оставалась лишь на затылке, — многого стоила и за нее дорого готовы были платить разные новорощенные русские мафиози, желающие обезопасить себя. Мафиози хотели вооружить свою охрану такими стволами, каких не было ни у кого, даже у Ельцина с Клинтоном, но дядя Вася не был продажен и трудом своим не торговал, так что ничего у мафиози не получалось и не получилось бы, даже если б они выкрали дядю Васю вместе с его мастерской. — Ты это… — пробормотал он вновь и опять разгладил ладонью темя.
— Чего, дядя Вась?
— Не рискуй попусту, Игорек. Жизнь дается человеку один раз… — молвил дядя Вася грустно, а Игорь с улыбкой продолжил его «цитату»:
— И прожить ее надо так, дядя Вася, чтобы перед смертью, оглянувшись назад, обнаружить… горы пустых бутылок и толпы обнаженных женщин.
— Дурак ты, Игорь, — сказал дядя Вася.
— Это не я, дядя Вась, придумал, это студенческая самодеятельность той поры, когда я на юридическим факультете учился.
— Вольнодумцы хреновы, юристы заковыристые. — Дядя Вася не выдержал и тоже улыбнулся. — Хочешь, могу тебе вертушечку подкинуть?
Вертушкой он называл нож с четырьмя лезвиями, припаянными к небольшой тяжелой бобинке, напоминала вертушка нож от мясорубки и хороша была тем, что как ее ни бросай, одним лезвием она обязательно всаживалась в цель.
— Не надо, дядя Вася, — больно уж громоздкая штука.
— Не более громоздкая, чем пистолет, который я тебе дал. Возьми. — В хрипловатом, с трещинами голосе дяди Васи послышались просящие нотки.
Майор Порываев относился к Игорю Иванову, как к родному сыну, у самого его детей не было, жил он один, жену похоронил, дотягивал последние свои годы в скромной малогабаритной квартире-двушке в Чертаново, заставленной этажерками и полками с книгами, часто задумывался о кончине и искал, что называется, наследника.
Наследнику он передал бы все, что у него есть — и книги свои, и квартиру, и машину — старый лакированный ЗИМ, вызывающий восхищение у мальчишек всей округи (впрочем, на машине он не ездил, ЗИМ стоял у него в гараже), да могилы на кладбище — свою собственную и Карелии Сергеевны, супруги, усопшей три года назад.
Выбор свой он остановил на Игоре Иванове.
Лучшего человека в московской милиции, чем капитан Иванов, по мнению дяди Васи, не существовало.
Игорь был наделен только положительными качествами и не имел в характере ни одной отрицательной черты.
— Когда отправляешься? — спросил дядя Вася.
— Скорее всего — завтра.
— Самолетом?
— Да.
— Ну, дай бог тебе, Игорек, удачи. — Дядя Вася поднялся — большой, с широкой, в нескольких местах продырявленной на фронте грудью, с крупным большеносым лицом и умными тревожными глазами, Игорь шагнул к нему, обнял, погладил ладонью по спине:
— Все будет в порядке, дядя Вася.
Дядя Вася ответно хлопнул его рукой между лопаток.
— Дуй! Когда вернешься, я тебя на ЗИМе буду учить ездить.
— Да я умею, дядя Вася. — Игорь засмеялся.
— Ты умеешь ездить на «крайслерах» да «доджах» производства Московского завода малолитражных автомобилей, а это — ЗИМ. — Дядя Вася поднял в назидательном жесте указательный палец. — Понял?
— Так точно, товарищ майор. Настоящий ЗИМ водить труднее, чем вертолет «Ми-двадцать четыре». — Игорь засмеялся вновь.
Вечером Иванов встретился с Ларисой — та специально приехала с картошки в Москву: студенты-медики собирали остатки бульбы на полях далекого Серебрянопрудского района, никаких увольнений у студентов не предвиделось, и она покинула свою группу самовольно.
— Где это хоть находится, — спросил Иванов, — твоя неведомая Серебрянопрудская волость?
— На границе с Рязанской губернией.
Хоть и наступили иные времена, хоть и перестали горожан загонять на сельские поля в поисках колосков и полусгнивших клубней картошки, предпочитая покупать хлеб и картофель за океаном, а людей — особенно таких бессловесных, как современные студенты, продолжали гонять на осенние работы, в ссылку на «деревню к дедушке», заставляли работать от зари до зари за полушку денег и кусок черствого хлеба, выдаваемого местными фермерами за полновесную пайку… Тьфу!
Работы эти — принудительные и не ехать на эту принудиловку нельзя, могут отчислить из института, либо перевести на коммерческое отделение, на учебу за деньги. Еще раз тьфу!
«А где взять “деревянные” либо “зеленые” — “зелень”, как именуют ныне доллары, а?»
Доллары, конечно, много предпочтительнее «деревянных», то есть рублей, но Иванов свое жалованье получает в «деревянных» и, чтобы купить доллары в обменном пункте, надо обладать очень толстым кошельком. Так что Ларисе надлежало исполнять все указания деканата, исправно ездить на картошку и вообще вести себя очень тихо, пока диплом об окончании института не окажется в кармане.
Он договорился встретиться с Ларисой около «Макдоналдса», расположенного на Тверской улице, на месте знаменитого кафе «Лира», которое Лариса уже почти не помнила, а Иванов помнил хорошо и знал, первый раз побывал в нем еще мальчишкой и до сих пор помнил, как пил сладкий, словно варенье, кофе странного рыжеватого цвета. В напитке сахара было явно больше, чем кофе, заедал он все это тортом — вкусным, сочным, с большим количеством орехов и сливочных вензелей, — торт проходил в меню под названием «Киевский».
Лариса стояла одинокая, чуть испуганная, в укороченном красном плащике, открывающем круглые детские коленки с припухлыми ямочками, рдела смуглым чистым лицом.
Иванов купил в подземном переходе пять крупных бордовых герберов, упаковал их в прозрачный целлофановый куль, выплыл на поверхность из подземелья, спрятав лицо за этими громоздкими цветами. При виде Ларисы у него неожиданно тоскливо сжалось сердце, что-то горячее, звонкое стукнулось в виски, он замедлил шаг, остановился на каменной ступеньке перехода, будто оглушенный незнакомым внутренним спазмом, как некой сильной болью, помотал головой.
Пока он стоял так, пребывая в странном онемении, к Ларисе подошли двое горбоносых, с масляными глазами — лица кавказской национальности, как их величают сейчас разные газеты и радио с телевидением, — улыбаясь заговорщицки, начали что-то предлагать: может быть, товар, может, — пойти в «Макдоналдс» и кутнуть там, с горской лихостью купив каждому по котлете и стакану фруктового напитка, ни в какое сравнение не идущего с нашими традиционными компотами; может быть, предлагали себя самих…
Нежное лицо Ларисы закаменело, «лица кавказской национальности» неожиданно почувствовали, что победа близка, и усилили нажим, но тут появился Иванов, направился к Ларисе, держа в вытянутой руке букет герберов.
— Это тебе!
Лицо Ларисы вспыхнуло радостно, жарко, вызвав в Иванове теплую волну, он с вопросительным видом развернулся к «лицам кавказской национальности».
Те, прикинув свои возможности и сравнив себя с Ивановым, нехотя отодвинулись от Ларисы и в следующий миг растаяли в толпе.
Лариса с восторженным видом уткнула лицо в цветы:
— Это же стоит целое состояние!
— Ну и что? Могу же я раз в неделю позволить себе такое и промотать целое состояние… А?
Лариса приникла к Иванову и поцеловала его в щеку.
— Куда мы пойдем?
— Куда хочешь, — сказал Иванов, — но только, чтобы народу там было немного.
— Значит, в какое-нибудь маленькое кафе.
— Вон там, на противоположной стороне, «Трюм-бар» находится…
— Очень хорошо, — согласно качнула головой Лариса, — годится.
— Хотя в «Трюм-баре» сегодня, по-моему, полно пьяных и пахнет тухлой селедкой…
— Не привередничай, Игорь.
— Я и не привередничаю, — Иванов аккуратно, по-офицерски чинно и старомодно взял Ларису под локоть, — просто я не люблю, когда шампанское пахнет анчоусами.
— Никак в «Трюм-баре» проходил практику? — Лариса засмеялась.
— Один раз было, — признался Иванов, — зашел с приятелем после зарплаты…
— Тогда «Трюм-бар» отпадает.
— Нам с тобою нужно маленькое кафе, столик на двоих, застеленный зеленой либо синей скатертью, свеча, поставленная в чистый сосуд, с гибким несильным пламенем, два бокала темного французского вина, какая-нибудь бесхитростная, но очень свежая закуска, сопутствующая терпкому сухому вину, и ваза с фруктами… Вот и все. Требования, как видишь, минимальные.
— Такие кафе лучше всего искать в малолюдных переулках, — сказала Лариса, — не на главных улицах. На главных улицах кафе совсем другие.
— Угу, в них можно хорошо рассмотреть лицо любого хама, — Иванов звонко прицокнул языком, — стоит только заглянуть в хрустальное окно… Так?
— Так, ваше благородие. — Лариса вскинула вопросительно голову. — Или ты все-таки будешь высокоблагородием?
— Нет. В царской армии высокоблагородиями называли только старших офицеров… А я на старшего не тяну.
В одном из переулков они нашли кафе с итальянским названием — некрупные, но броские неоновые буквы призывно горели над дубовой дверью входа.
— Ну что, зайдем сюда? — Иванов вопросительно глянул на девушку. Та негромко рассмеялась.
— У нас в институте в таких случаях говорят: «Варум бы нихт?»
Когда Лариса смеялаь, то облик ее преображался — из красивой задумчивой девушки, готовящейся в институте стать врачом с мировым именем, она превращалась в обычную хохотушку-зубоскалку, нос у нее чуточку приподнимался, лицо приобретало задиристое выражение, глаза лучились, делались хитрыми, «себе на уме», хотя такой Лариса никогда не была, ей вообще была чужда скрытность, — на подбородке возникала волевая ямочка и те, кто собирался вступить с нею в спор, как правило, осекались.
Народа в итальянском кафе было мало, это устраивало их обоих — они выбрали тихий столик в углу.
К ним тут же подскочил официант в модном красном пиджачке, щелкнул зажигалкой, оживляя свечу, опущенную в толстобокий прозрачный стакан.
Иванов кивком поблагодарил официанта. Тот положил на стол две толстые кожаные папки, больше похожие на верительные грамоты иностранных послов, чем на ресторанные меню.
— Выбирайте.
Игорь легонько погладил пальцами руку девушки:
— Заказывай, что считаешь нужным.
Вид у Ларисы сделался детским, каким-то беспомощным — она терялась в ресторанной обстановке.
— Ты думаешь, я в этом что-то смыслю?
— Думаю, что… в общем, этому обязательно надо обучиться — наука несложная. — Он вновь потянулся, погладил ее руку.
Лариса сделала ответное движение, погладила своими пальцами руку Иванова. Проговорила тихо:
— Похоже, ты опять уезжаешь… Иначе бы ты не стал подлизываться.
— Уезжаю, — сказал Иванов. — Завтра. Тут у меня кое-какие излишки завелись. — Он достал из кармана конверт, в который были вложены несколько сиреневых сотенных — стотысячных «деревянных» и, приоткрыв Ларисину сумку, сунул конверт в нутро. — Мне они ни к чему, а тебе могут здорово пригодиться.
Родители Ларисы погибли в Чечне в том страшном черном декабре, когда наши танки кострами полыхали на улицах Грозного, а молодые ребята, которых ни за что ни про что, неподготовленных, без полевых карт и еды кинули в давильню, заживо сжигали в стальных коробках танков и бэтээров, а потом останки размазывали колесами грузовиков по камням и издеваясь скармливали собакам.
Отец и мать Ларисы, оба военные хирурги, ринулись в пекло спасать раненых, утром на выстуженную, скрученную морозом санитарную палатку, в которой они ночевали, обложившись от холода матрасами, наехал чеченский бронетранспортер, покрутился на одном месте, превращая людей в месиво, и ушел.
Отец и мать Ларисы были посмертно награждены орденами, но что такое ордена перед жизнью — ничто. Людей не стало, а ордена никогда не заменят Ларисе мать с отцом.
У Иванова тоже были два ордена, лежали в письменном столе, он их даже не доставал оттуда — пусть валяются, пользы от них все равно никакой. Хорошо, что хоть есть не просят и подоходный налог с налогом на добавленную стоимость за них не надо платить.
— И все-таки, что будем заказывать? — Игорь достал из кармана сигареты, зажигалку, придвинул к Ларисе: — Кури, курилка.
— Не соблазняй. Я хочу бросить курить. — Лариса снова протянула руку, нежно огладила пальцами его руку — тяжелую, со вздувшимися жилами, поросшую коротким золотистым волосом. — А заказ мой простой. На холодную закуску — две порции балтийского угря в винном соусе, несколько отварных артишоков с подливкой из оливкового масла и лимонного сока, пару половинок авокадо с зернистой икрой — обязательно свежей, вчерашний и позавчерашний засолы прошу не подавать, на горячее — седло благородного оленя со спаржей и красным вином комнатной температуры, на десерт — два сейшельских барбудина, желательно небольших, потому что большие имеют размытый вкус, чашечку кокосовых сливок и две чашки крупкого турецкого кофе, приготовленного на песке.
Иванов поднял глаза на официанта, с остолбенелым видом стоявшего у их столика и машинально теребившего борт пиджака — от удивления официант даже рот открыл — так открыл, что был виден влажный, в нездоровом белом налете язык.
— Вам все понятно? — спросил у него Иванов.
— У нас ничего этого нет, — растерянно пробормотал официант.
— Могу сделать другой заказ, — высокомерным светским тоном, с неподвижным лицом — ни один мускул не дрогнул, лишь взгляд сделался насмешливым, произнесла Лариса, — на холодное, пожалуйста, шейку омара, сваренную в оливковом масле первого отжима, дикий малазийский лимон, две порции спелого дурьяна — зеленый ни в коем случае не предлагайте, не люблю, два бокала светлого вина «Ламбруско Мирабелло» урожая восемьдесят шестого года, — все это Лариса произносила на хорошей скорости, очень четко и звучно, почти механически, у официанта с каждой фразой глаза все больше и больше вылезали из орбит, но Лариса делала вид, что ничего этого не замечает, голос ее по-прежнему был звучным и высокомерным, — на горячее…
— И этого у нас нет, ничего нет! — воскликнул официант, облизнул языком губы, внезапно сделавшиеся сухими, и признался: — Да у нас на кухне о таком даже слыхом не слыхивали…
— Это почему же? — строго, подыгрывая Ларисе, осведомился Игорь.
Официант растерянно приподнял одно плечо:
— Не знаю!
— Ну что, — Игорь, с трудом сдерживая смех, прищурился, глянул на свою спутницу, с лица которой высокомерное выражение так и не сошло, — дальше пойдем или все-таки останемся здесь?
Лицо официанта обиженно вытянулось, губы напряглись и сжались в одну косую, широкой скобкой опустившуюся вниз линию.
— Даже если мы куда-то и пойдем, то нас там ожидает ведь то же самое?
— То же самое, — подтвердил Игорь. — И вино «Ламбруско Мирабелло» урожая восемьдесят шестого года нам в Москве не найти, даже если сам Лужков позвонит в Италию управляющему винной компанией и попросит прислать пару запыленных бутылок, ничего из затеи этой не получится. И дурьяна мы в столице нашей Родины не найдем, его в Россию не завозят — продукт слишком дорогой и скоропортящийся. Поэтому…
— Поэтому мы остаемся здесь, — сказала Лариса.
— Что у вас есть вкусненького? — Игорь перевел взгляд с Ларисы на официанта. — И опытный ли повар стоит у вас на соусах?
— У нас — домашняя кухня, — пробормотал официант прежним обиженным тоном, — все вкусненькое. И свежее. Если уж мы и привозим молоко, то — из-под коровы, если уж мы подаем мясо, то утром это мясо еще бегало на четырех ногах, хрюкало, блеяло, мычало…
— Мяукало, гавкало, квакало, каркало, — добавил Иванов. Засмеялся.
— Обижаете, — сказал официант.
— Простите, — примирительно произнес Игорь, — наехало что-то, вот мы и дурачимся. А заказ сделаем простой: принесите нам бутылку хорошего красного вина. — Игорь попросил именно хорошее вино, коллекционное французское, ему неважно было, сколько оно стоит, хоть половину зарплаты; изумляя официанта, он перечислил несколько сортов винограда, из которых должно быть выпущено это вино — «шардоне», «пино-нуар», «троминер», «совиньон», «пино-фран», и официант проникся к нему уважением, как к человеку, понимающему толк в винах. — К вину — тарталетки с различными паштетами, — добавил Игорь, — и по куску мяса.
— Великолепно, — восхищенно произнесла Лариса.
— Чтоб кусок большой был, мягкий, обжигающе горячий и чтоб на нем лопались масляные пузыри, — сказал Игорь официанту, изобразил пальцами, как на пухлом кровяном бифштексе должны лопаться пузырьки кипящего масла.
Официант ушел.
— Слушай, мне казалось, что ты даже пару кусков хлеба постесняешься заказать официанту, а ты его просто оглушила текстами, полными заморских блюд и вин. Откуда ты это, Лар, взяла? Научи меня!
— Тут и учить нечему, просто у меня хорошая память на всякие названия. Я же латынь в институте штудирую. А латынь, как известно, тренирует мозги. Что я там наплела официанту — уже сама не помню.
— Получилось очень убедительно. У бедного парня от изумления даже язык сам по себе наружу вывалился — никак не мог бедняга втянуть его назад.
— Не будем об этом. — Лариса вновь коснулась пальцами руки Иванова, погладила ее легонько — и будто бы тепло из одной руки перекочевало в другую, потом вернулось обратно, сделалось общим, это вызвало у Игоря какое-то странное щемящее чувство, глазам стало что-то мешать, — словно бы к ресницам прилипло несколько соринок, полутемный подвальчик, в котором они сидели, поплыл в сторону.
Игорь стряхнул эти соринки, взял Ларисину руку в свою, подышал на нее, потом поцеловал в деликатные, очень хрупкие косточки пальцев.
— Ты жди меня, — сказал он.
— Обязательно.
— Денег тебе пока хватит. Если будет туго — немедленно поезжай к моей бабушке. Ты ее знаешь.
— Да.
— Будь поаккуратнее в этом шутовском колхозе. Там и простудиться можно, и ногу подвернуть, и… в общем, ничего не стоит угодить в постель с высокой температурой.
— Но я же медик. — Лариса невольно улыбнулась.
— А что, медики не простужаются, не болеют, не ломают себе ноги?
— Сколько угодно, — согласилась с ним Лариса.
— Я помню, в юридическом тоже ездил на картошку. Так за мной один пьяный дурак вздумал с топором гоняться.
— Это посерьезнее простуды. — Лариса не выдержала, рассмеялась тихо, почти неслышно: имелась у нее такая способность — гасить смех внутри и о том, что она смеется, можно было только догадаться — по тому, как подрагивают крылышки носа, кончики губ, да весело щурятся глаза.
— Пришлось топор у него отнять, — сказал Игорь.
— Бедняга во время экспроприации пострадал?
— Немного. — Игорь коснулся пальцами Ларисиной щеки, им в общении было достаточно простых жестов, легких прикосновений, они значили в разговорах больше, чем слова. — И все-таки, откуда ты нахваталась таких лихостей в ресторанной кулинарии?
— Разве это лихости? Я уже и забыла, что пыталась в страхе перед меню заказать… Седло благородного оленя в винном соусе с артишоками и индонезийским бататом… Во всем виновата латынь.
— Ох уж эта латынь!
— В конце концов, я могла заказать и что-нибудь покруче — какой-нибудь суп «потофэ» в серебряном горшочке, тефтели а-ля сюпрем, беф бризе…
— Мам-ма мия! — не выдержав, воскликнул Иванов.
— Вот так-то! — Лариса гордо выпрямилась. — Знай наших! — раздался глубокий, спрятанный в груди смех, в следующее мгновение смех стих и на загорелое с нежным пушком на скулах лицо наползла озабоченная тень, Лариса потянулась к Иванову. — Скажи, а командировка твоя — это опасно?
— Не более опасно, чем поход из Трехпрудного переулка на Старый Арбат по центральному скверу Бульварного кольца в двенадцать часов дня… Ничего устрашающего — лишь одно удовольствие.
— Больно складно ты говоришь, Игорь. — Лариса вздохнула. — Я тебе не верю.
— Я говорю правду и только правду. — Игорь в грозной гримасе свел вместе брови и выпятил подбородок. — Могу поклясться на Коране, «Трех мушкетерах», гимне Португалии и государственном флаге Франции, где голубые противостоят белым и красным…
— Не надо, Игорь! Просто я хочу знать все.
— Все знать нельзя. У меня работа секретная. Я, как говорили раньше, — сексот.
— Кто, кто?
— Сексот. Секретный сотрудник.
— Звучит, как кличка.
— А раньше это совмещалось с каким-нибудь прозвищем. И с такими словами, как «урка», «мент», «фармазон», «красный гранд», «легавый», «снегирь»…
— О-о, познания у тебя богатые.
— А как же, учимся, на месте не стоим. Но все течет, все меняется, появилось полно слов новых, современных. «Висяк», «внутряк», «визгун», «ламер», «юзеф», «хакер», «внепапочный», «сукс», «маст» и так далее, — поспешил закончить Игорь, увидев, что брови у Ларисы поднялись домиком, а глаза удивленно округлились: добрую половину этих слов она вообще никогда не слышала.
— Что такое хакер, я, предположим, знаю, но юзеф, внепапочный — это тот высший пилотаж, который с земли уже совсем не виден.
— Внепапочный — это ребенок, неведомо от какого папы, юзеф — это чайник.
— Чайник? А что такое чайник? Металлический сосуд, в котором кипятят воду, или милое сооружение из фаянса, красиво расписанное, из которого наши милые бабули любят разливать заварку?
— Неужели ты никогда не слышала блатного слова «чайник»?
— Представь себе.
— Ну темнота, ну темнота, — Игорь протворно вздохнул, в следующий миг не выдержал, улыбнулся широко, — ох темнота… Не знает, что такое чайник. Ты — женщина из дворянского девятнадцатого века. Это слово даже американцам ведомо, которые ни «бе» ни «ме» в русском. Чайник — это прибамбаснутый Вася.
— Прибамбаснутый — это, значит, со смещенными мозгами, а Вася — конкретное имя, так?
— Вася — это человек. — Игорь отогнул рукав, глянул на часы — простенькую «сейку», купленную в подземном переходе у «трех вокзалов» за триста сорок тысяч «деревянных». — Что-то Гаврила наш не торопится.
— Служил Гаврила поваренком, Гаврила свеклу в бак крошил…
— Бессмертные стихи поэта Ляпсуса дожили до наших дней! Эти Гаврилы раньше тоже имели уйму кличек… И как их только ни звали!
— Судя по всему, об этом Гиляровский писал.
— И Гиляровский тоже.
— Ну-ка, ну-ка! Интересно.
— «Белый кот», «шестерка», «малый оборот», «рубаха», «крючок», «ярославский фартук» — как их только ни звали!
— Но самое главное — это восклицание: «Человек!» — Лариса вздурнула одну руку, вскинула голову, изображая из себя трактирного завсегдатая, пальцами легонько подкрутила усы и позвала громко, аристократически надменно: — Чео-эк!
Из-за бамбуковой портьеры, отделяющей кухню от зала, незамедлительно выскочил официант.
— Вот и Гаврила, — объявил Иванов и попросил Ларису: — Ну-ка еще раз!
— Чео-эк! — раздалось громкое, чуть диковинное, почти птичье, но очень понятное каждому официанту выражение.
Официант наклонил голову и исчез.
— Опять на полгода? — разочарованно спросила Лариса.
— Нет, он сейчас появится.
Действительно, официант появился очень скоро — на сей раз с подносом в руках и извиняющейся улыбкой на лице и через три минуты на столе уже стояло все заказанное.
— Ну вот, не прошло и полгода, — усмехнувшись, прокомментировал Иванов, — напрасно мы сомневались.
Он налил себе в бокал немного темного, пахнувшего терпко и застойно, вина, попробовал.
— Ну как? — спросила Лариса.
— По-моему, ничего. Единственное, что мне не очень нравится — чуть припахивает подвалом.
— Все французские вина припахивают, Игорь, подвалом, — знающим тоном произнесла Лариса, — подвалом, винным осадком и старым сыром.
— Тебе-то откуда это известно? — удивился Игорь. — А?
— От тебя, Игорь, это ты так говорил.
— Да? — Игорь смутился. — Надо же, котелок какой дырявый, совсем этого не помню, — он дотронулся пальцами до виска, — сказать сказал, а в памяти не оставил. — Разлил вино, поднял свой бокал. — Ну, малышок, со свиданием! — Повторил: — Береги себя в колхозе, не простужайся, не перегружайся… В общем, ты сама все знаешь. — Он чокнулся с Ларисой и залпом осушил бокал.
— Ты вино пьешь, как водку, — сказала Лариса.
— А как же! Это профессиональное. С ментами жить — по-ментовски пить.
Лариса сделала несколько небольших глотков, прислушалась к чему-то внутри — определяла вкус вина, улыбнулась тихо.
— Ну как? — спросил Иванов.
— Французское вино всегда можно отличить от молдавского. — Лариса снова отпила от бокала глоток.
— Ну ты и язва! — Иванов не выдержал, улыбнулся тоже.
— Но ты ведь сам точно так же считаешь.
Он в очередной раз поймал себя на мысли, что ему не очень хочется говорить, и Ларисе тоже не хочется говорить — им больше хотелось молчать, ибо только молчание, кажется, содержит в себе самые нужные, самые верные, самые искренние слова… А словом озвученным запросто можно нарушить тишину и все испортить; словом же, остающимся внутри, никогда ничего не испортишь, и главное — оно убедительнее, сильнее слова звучащего.
Так и сейчас: в ничего не значащем поверхностном разговоре они находят для себя некие важные вещи, ловят полувзгляды, полужесты друг друга — легкие, почти неприметные со стороны, доверительные, полные особого смысла, движения души и радуются им, и вообще, вечер этот, кафе с медлительным официантом, теплый полумрак подвала, горящая свеча в толстостенном стакане — все это от Бога, подарок судьбы, которого могло и не быть, но он есть.
Иванов готов был молиться Богу, благодарить за то, что все так вышло, готов был хлопнуться на колени и задрать вверх мокрую морду, прося у небес снисхождения к себе самому, к этой красивой женщине, которой надлежит стать его судьбой. И отчаянно желая только одного — чтобы счастливые минуты эти длились как можно дольше.
Временами перед глазами у него возникало что-то влажное, радужное, мешало смотреть на Ларису, и тогда он обеспокоенно вздергивал голову, словно бы прислушивался к тому, что происходит на улице за стенами подвального кафе, на лице Ларисы появлялось тревожное выражение, и она спрашивала тихо:
— Что?
Иванов делал успокаивающее движение. Он хотел остановить, попридержать время, но из этого ничего не получалось, время было сильнее его, — и сильнее ее, — окончательно поняв, что это не удастся, он неожиданно ощутил странную глубокую тоску, попытался скрыть ее, и тогда на лице Игоря появлялось суматошное выражение, в ушах начинали стучать какие-то далекие таинственные молоточки.
— На улице идет дождь, — сказала Лариса.
— Чего же ты хочешь — осень.
— Как там у французов: «Эль плё»? «Эль плё», — французы говорят, что означает: «Дождь идет…»
— Стихи? Чьи?
— Одного парня, который учился с нами в институте. Сейчас его уже нет в живых.
— Что с ним произошло?
— Погиб.
— Раз умел сочинять стихи, значит, хороший был человек.
— Добрый.
— Таланты всегда погибают, а бездари остаются.
— Дождь… дождь — это хорошо, — Лариса вздохнула, — все, что происходит в дождь, бывает счастливым, желания сбываются, сны предсказывают удивительную жизнь, все бывает отчетливо видно, особенно то, что находится рядом. Ты замечал, что мы редко видим находящееся рядом, привыкаем к нему, перестаем замечать, хотя оно находится почти около лица, под носом, либо где-нибудь у Моссовета на улице Горького или возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте — буквально рукой подать.
— Таково свойство человеческой натуры, — Иванову сделалось тревожно, он налил в фужеры вина, — таково устройство мира. Дай бог, чтобы в твоей жизни, как и в моей, было побольше дней и поменьше ночей.
Чокнулись. Иванов выпил, обратил внимание, что вино обрело новый вкус — откупоренное, оно напиталось воздухом, светом, еще чем-то, сделалось жестче и крепче, и он подумал о том, что вина стареют совсем не так, как мы полагаем, и старыми становятся вовсе не от времени, а от иных вещей.
Время пролетело быстро, два с половиной часа обратились в несколько досадливо коротких минут, уходить из уютного подвальчика не хотелось, кафе оказалось уютным, милым, официант, который обслуживал их, потерял свою медлительность, взамен обрел расторопность — произвел выгодный «ченч», носился теперь с шустрым ошалелым видом, сдувал пот с губ и улыбался Иванову и Ларисе так, будто знал их сто лет…
Игорь тянул время, хотя уходить надо было: Ларисе завтра утром, как в милую советскую пору, надлежало отправиться в бывшие колхозные нети, чтобы пополнить закрома Родины двумя десятками килограммов немытой картошки, а ему в восемь ноль-ноль — на тренировку, а потом… Потом — на самолет, чтобы через два часа начать новую жизнь. С новой фамилией, в новом качестве.
Отныне он будет не Ивановым, а Зериным, и звать его станут не Игорем, а Егором. И профессию он будет иметь самую распространенную на разбитой российской земле — водитель.
Уж кого-кого, а водителей в России хватает, их наберется не менее тридцати миллионов — только профессионалов, а если к ним еще приплюсовать и любителей — сколько будет?
Согласно оперативной легенде, кроме шоферского дела, Зерин будет неплохо знать компьютеры, ксероксную технику, разбираться в охотничьем оружии, в живописи, в перипетиях рыночной жизни. Еще обладал способностью хорошо пить водку — пить и не пьянеть, сочинять анекдоты, играть на гитаре и петь — в общем, оперлегенда отвела Зерину роль человека, который незаменим в любой компании.
Когда в компании есть такой человек, она живет, дышит, наслаждается жизнью, радуется, когда нет — все в ней угасает.
— Уходить не хочется, — пожаловался Игорь.
— Мне тоже, — сказала Лариса.
— Но уходить надо.
— Давай посидим еще немного, а? — неожиданно жалобно проговорила Лариса, и Игорь, разведя руки в стороны, словно был в чем-то виноват перед Ларисой, — да и перед собой тоже, — согласно кивнул:
— Ладно!
Лариса обрадовалась, лицо у нее посветлело, даже глаза, и те изменили свой цвет, сделались по-весеннему светлыми, и Игорь, становясь легкомысленным, почесал пальцем нос:
— Выпить, между прочим, еще хочется… На этот раз — белого вина. Также французского.
— Французское белое хорошо к сыру, к курице. У меня подружка летом была во Франции, ездила по туристической путевке, так ее один журналист пригласил в ресторанчик на белое вино с сыром. Судя по всему, ресторан тот был такой же, — Лариса обвела рукой пространство, — как и этот подвал. Назывался он… назывался «Сержант-рекрутёр», — Лариса типично по-французски произнесла слово «рекрутё-ёр», с прононсом, с изящным шармом. — Знаешь, кто такой сержант-рекрутёр?
— Судя по всему, какой-нибудь старый пройдоха наполеоновской поры, пропахший нафталином.
— Ничего подобного. Это сержант, который ездит по деревням и собирает рекрутов в армию. Вполне возможно, он приводил туда новобранцев на обед, может, еще что-то было — например, ресторан основал какой-нибудь сержант-рекрутёр, списанный из армии, этого не знает никто. Да и не в этом суть. Суть в том, что подавали подружке с журналистом. Им принесли огромный поднос, на котором много чего было… Большое количество зелени — салаты нескольких сортов, сырая капуста, морковка, редька, лук, еще что-то очень французское…
— …что не растет на наших огородах.
— Да, что не растет на наших огородах, — анис, ревень, артишоки… И много, много разных сыров, от рокфора до обычного плотного, который мы называем швейцарским. Но что поразило ее воображение — сырые шампиньоны на этом блюде.
— Ну и как они, сырые шампиньоны на этом блюде?
— Говорит, что по вкусу напоминали сыр и немного — капустную кочерыжку. Только запах от грибов исходил другой, не сырный — запах дождя, мокрети, очень влажной земли.
— Французы любят запах сырости, это у них национальное.
— Ты-то, Игорь, откуда знаешь, что любят французы, а чего не любят? Может, они любят не сырость, а плесень, которая цветет по углам, и грибы-мухоморы?
— Может, — согласился Игорь: ему нравилась эта неожиданно возникающая Ларисина горячность, ее тревога и искренность, это свидетельствовало о том, что Лариса не умеет обманывать, лукавить, прятать в душе что-то недоброе, чтобы потом, в подходящий момент, извлечь это наружу, выплеснуть. Ее открытость рождала в Игоре тепло и одновременно какое-то далекое смятение, массу разных чувств и самое острое из них — боязнь. Он боялся за Ларису. Таким открытым людям, как она, приходится трудно в нынешней жизни.
— Ты никогда не был во Франции, в Париже? — спросила Лариса.
— Никогда.
— И я никогда. Очень хочу в Париж.
— Придет время — мы обязательно поедем с тобою в Париж. И сходим в тот самый… закуток, в «Сержанта-рекрутёра». — Игорь произнес слово «рекрутёр» также замысловато и вкусно, типично по-французски, как и Лариса, с прононсом и чуть грассирующим, растянутым «р», поманил к себе пальцем появившегося в их уютном, пахнущим воском зальчике официанта. — Вы, сударь, до которого часа работаете?
— Пока есть посетители — работаем. Иногда даже до шести утра. Наше время — это ваше время.
— Приятно слышать. Бутылку хорошего белого вина, пожалуйста, и сыра побольше. Сортов пять порежьте. Граммов по пятьдесят каждого сорта, этого, я думаю, хватит.
— Этого много, — сказала Лариса.
— Ничего. Много — не мало. Если здесь не съедим, с собой в колхоз возьмешь.
— Вино также — французское? — спросил официант.
— Также французское… Вперед! — скомандовал Игорь официанту, проводил его взглядом, круглоликого, круглоспинного, круглоплечего — он, как сыр, был весь круглый, странно, что Игорь с его цепким взором заметил это только сейчас. По натуре официант был совой, оживал только в темноте, в ночи, днем же бывал вялым, неповоротливым, криворуким. Теперь стало понятно, почему хозяева подвальчика держали у себя «сову» — официант очень был нужен для ночной работы.
А ночью, как известно, и услуги, и напитки, и еда стоят гораздо дороже, чем днем.
— Смешной парень, — сказала Лариса.
— Есть немного, — согласился с ней Иванов, лицо его неожиданно сделалось собранным, жестким, будто было отлито из металла, это было новое выражение, не укрывшееся от взгляда Ларисы, заставившее ее встревожиться:
— Что-нибудь случилось?
— Нет, — спокойным тоном ответил он, — ничего особенного.
— Командировка предстоит опасная? — неожиданно спросила она.
— Нет, — он качнул головой, — командировка как командировка: что-то проверить, где-то гайку подтянуть, где-то долить масла, где-то постучать молотком по металлу, а где-то просто посидеть за столом, съесть кусок горячего шашлыка и выпить стакан домашнего вина.
— И все-таки ты не высовывайся из трамвая. — Лариса потянулась к его руке, погладила пальцами.
— Я тебя прошу не простужаться, ты меня — не высовываться из трамвая… Просители мы по профессии, выходит.
Иванов выругал себя — и как же это он так неосторожно раскрылся, спровоцировал в Ларисе неожиданный вопрос — ведь она ничего не знает про него и знать не должна, для нее он — обычный служащий, «совковый» чиновник, юрист, который носит в портфеле нарукавники, ходит с отвисшим задом и вздувшимися коленями на брюках, вечно мятых и боится опоздать на работу… В общем, обычный, ничем не рискующий белый воротничок.
Они еще целых полтора часа сидели в кафе, два человека, понимающие друг друга без всяких слов, — им не нужны были слова, эти сложные звуки, поскольку существовали понятия более убедительные и более понятные, чем слова…

Глава одиннадцатая

Далеко от Москвы, в тихом южном городе в этот же вечер под ясным черным небом, украшенным крупными зеленоватыми звездами, также сидели двое, разговаривали друг с другом, иногда умолкали, слушали звуки ночи, улыбались, им так же было хорошо и покойно, как и Ларисе с Ивановым.
Стол был вынесен на открытое место, так, чтобы можно было лицом, пальцами, кожей поймать легкий ночной ветер, прилетающий с недалекой, обмелевшей по осени Кубани, — в городе уже несколько дней стояла жаркая, как летом погода, ну будто не глубокая осень была, а начало июня… Земля под ногами размягченно плыла, асфальт днем делался жидким, в него проваливалась нога, в воздухе плавали длинные, посверкивающие свежим серебром нити — паутина ушедшего полтора месяца назад бабьего лета.
— Галочка, вы хорошо знаете психологию мужчины? — спросил Шотоев у своей собеседницы — женщины яркой и дорого одетой, явно хорошо понимающей, что такое жизнь и каких сюрпризов от нее можно ожидать.
— Ну-у… Скажем так — более-менее. Догадываюсь, но не знаю. А что?
— Любопытно сравнить наши знания. Говорят, что мужчину, в отличие от женщины, раскусить очень нетрудно, даже — самого-самого… С головой Омара Хайяма, скажем так, или Шекспира. А вот женщину понять очень тяжело — очень, вывести же точную формулу ее поведения вообще невозможно. Считается, что этого не удалось сделать ни одному писателю, ни одному мыслителю — даже самым великим… Ни имаму Шамилю, ни Льву Толстому, ни Эйнштейну — никому!
— И зачем же это вам нужно? — Галина Цюпа старалась держаться с Шотоевым на расстоянии, на «вы», подняла бокал с черным вином, в котором поблескивали игривые искры, отпила немного. — Если бы вы изучали психологию женщины, я бы поняла, зачем это вам нужно… — она оборвала фразу, улыбнулась, — но вы для чего-то изучаете психологию мужчины… Для чего?
— Галочка, у меня же большое предприятие, одних только заместителей пятнадцать человек, — сообщил Шотоев, даже не поморщившись, на голубом глазу.
— Пятнадцать? — удивленно преспросила Цюпа. — Пятнадцать заместителей?
— Сейчас скажу точно. — Шотоев немо зашевелил губами, считая про себя подопечных: — Бобылев, Пыхтин, Федорчук, Кеша — мой брат, оружейник, он же по совместительству зам по медицинской части, занимает две должности… — Он наклонил голову, воскликнул громко: — О, главбуха упустил! С главбухом будет шестнадцать.
— Ого! — восторженно всплеснула рукой Галина. — Так вы, выходит, миллиардами ворочаете?
— Пока миллиардами, Галочка, но скоро будем ворочать триллионами. — Шотоев вскинул указательный палец, обвел им пространство над головой, синие глаза его довольно сощурились, в полусжиме губ мелькнула тусклая бель зубов. — А чтобы управлять этой дикой дивизией, надо хорошо знать психологию каждого индивидуума, ибо каждый из них — штучный товар, маленькая ракетная установка, конвейер, завод. — Шотоев снова очертил над головой круг, глянул вверх, в черное, усыпанное севом звезд небо.
Галя тоже посмотрела вверх, улыбнулась чему-то загадочно.
— Чему улыбаетесь, Галочка?
— Да вот… Думаю.
— О чем? О том, что я сказал?
— Об этом тоже.
— Ну и?..
— Вообще-то, у женщины можно спрашивать совет, как распрощаться с надоевшим мужчиной, как раскрутить его в ресторане или в постели на крупную сумму, — на все это женщина может дать ответ, но вот насчет психологии… Мужчина — существо, как мне кажется, еще более загадочное, чем женщина.
— Ошибочная точка зрения. Типично женская.
— Может быть, я не отрицаю, но каждый из нас дает оценки, исходя только из своего опыта, из того, что было в нашей собственной жизни. Женщина в одинаковой степени и любит и ненавидит мужчину. И что перевешивает в тот или иной момент, то и побеждает: скандал или милая любовная сцена, кухонная свара или душевное воркование в беседке. Знаю, что если хочешь отвадить от себя мужчину, покритикуй его недостатки или попроси побелить на кухне потолок — результат будет ошеломляющий.
— Неужели?
— Ручаюсь. Такой же эффект даст и фраза: «Что-то от тебя, друг любезный, плохо пахнет…» Или: «Чего это у тебя живот, как у беременной бабы, обвис до самых колен?» Но самое безотказное средство — попросить, чтобы мужчина на тебе женился. Восемьдесят процентов мужчин исчезает тут же, незамедлительно, без всяких объяснений, без «до свиданья» и «спасибо», и никогда уже не возвращается. В общем, способов есть сотни: можно попросить деньги, можно заплакать, можно запеть в постели, можно сравнить мужчину с прежним любовником — результат будет тот же самый. Исходя из всего этого и следует, по-моему, составить объективный портрет современного мужчины.
— Мда-а, — весело протянул Шотоев, — вы, Галочка, очень знающий и очень опытный человек.
— Вряд ли. Все познается в сравнении.
— Мужчин у вас было много? — спросив Шотоев, даже не подумав о том, что задает неприличный вопрос, запоздало спохватился, но делать уже было нечего — птичка вылетела.
Он полагал, что возникнет неловкая пауза, но паузы не возникло, Галина лишь отрицательно качнула головой:
— Нет. Я не из тех женщин, которые любят количество, я люблю качество.
— Браво, Галочка. — Шотоев неспешно похлопал в ладоши. — Насчет мужчин мне все понятно.
— Все?
— Ну не все, скажем, а кое-что, но этого достаточно, чтобы управлять своими шестнадцатью заместителями.
Галина тихо и загадочно улыбнулась, глянула в одну сторону, потом в другую — столы вокруг уже были пустые.
— Это что же, в ресторане никого, кроме нас, не осталось?
— Ну почему же? А официанты? И вообще это не имеет никакого значения. — Шотоев сделал красноречивый жест, словно бы кого-то отпихивал, отодвигал от себя — вот только кого?
На лбу у него возникла упрямая вертикальная складка, брови сдвинулись, глаза сжались, будто он выглядывал в щель, интересуясь, чем же чужая жизнь отличается от его собственной, пальцами ухватил кусок начавшей черстветь лепешки, смял, скатал небольшой сероватый колобок.
Он думал. Думал о том, что жизнь тем и хороша, что в ней можно менять образы, портреты, — не меняя внешности, быть героем и быть никем, — иногда и такое нужно, «быть никем», чтобы раствориться в толпе, стать неприметным, охотником, а через какой-нибудь час или полтора сделаться дичью, подманивать к себе человека с ружьем, с одним своим собеседником играть одну роль, с другим другую, с третьим третью… Шотоев не выдержал, вздохнул: жизнь многообразна. Собственно, тем она и хороша, что такая, от однообразия ведь запросто можно свихнуться.
Все, что они делали у себя в «товариществе» — Бобылева с компанией он продолжал величать товариществом, некой коммерческой организацией, призванной, как записано в уставе, «делать все, чтобы жизнь людей становилась лучше» — он улыбнулся, вспомнив угрюмый взгляд Бобылева, его твердый рот и руки, тянущиеся к чужому горлу, — было лишь прикидкой, мелочью, подготовкой к большим делам.
Пара убитых бизнесменов, комитетский чиновник с заморской аппаратурой в доме — это пустячок, примерка, пора переходить на крупные дела. Например, взять в день получки кассу сельхозакадемии — огромного предприятия, где люди выстраиваются в километровые очереди, чтобы получить зарплату. В день получки туда привозят не менее двух мешков денег.
Да, может, и не два мешка, а значительно больше, деньги ныне не то, что раньше, зарплату тоненькими стопками уже не выдают — выдают килограммами, километрами, кубами, как когда-то в старой России, при Керенском. Керенки тогда печатали, словно туалетную бумагу — рулонами.
Взять бы эти мешки прямо в кассе — и на пару месяцев лечь на дно, затихнуть, потом деньги на машине вывезти в Ростов либо в Москву и обменять на доллары. Пара таких удачных операций — и их «товариществу с ограниченной ответственностью» можно смело пускаться в любое закордонное путешествие на долгие годы — хоть в турецкий рай, в какую-нибудь Анталью или милый сердцу городок Кушадасы, расположенный на Эгейском море, хоть на Канары с Маврикием… Денег этих хватит лет на десять. А потом, по истечении некоего срока — организовать новое «товарищество».
Можно взять кассу оборонного завода — денег там окажется не меньше, чем в академии. Одно плохо — проникнуть на завод труднее, чем в академию либо в институт, где двери никогда не закрываются и в них заходят все кому не лень.
Одни заходят по делам, другие погреться, третьи… Шотоев не удержался, вновь растянул губы в улыбке — ежу понятно, зачем приходят третьи.
— О чем вы думаете? — спросила Галина. — И улыбка такая… — она подняла голову, глазами поймала далекую яркую звезду, рот у нее насмешливо дрогнул, — скажем так — загадочная.
— О жизни, Галочка, думаю, — не замедлил отозваться Шотоев, — о том, почему жизнь наша такая: с одними ласковая, с другими невероятно суровая.
— Ну, хоть и считается, что жизнь наша похожа на зебру — то белая она, то черная, я не думаю, что вам надо обижаться на нее.
— Как сказать, как сказать… Я — человек, который сделал себя сам. Без посторонней поддержки. А без поддержки стоять на ногах трудно. Особенно в молодые годы.
На столе появлялись новые блюда, постояв немного, они исчезали, к некоторым из них Шотоев с Галиной даже не притрагивались, на их месте возникали новые тарелки — этот конвейер вкусной еды был неостановим, ему не было конца.
— Горцы, оказывается, любят вкусно поесть, — произнесла Галина с понимающей улыбкой.
— Горцы любят вкусно пожить, — так же с улыбкой ответил Шотоев, — а вкусно поесть — это лишь составляющая часть «вкусно пожить». Согласны, Галочка?
— Ну-у… Разве можно с этим не согласиться?
— Вот за это давайте и выпьем. — Шотоев вытащил из ведерка с влажно захрустевшим, совсем уже размокшим льдом бутылку шампанского, с которого, словно старая шкурка, сползла отклеившаяся этикетка, и поморщившись пощелкал пальцами.
У столика мигом возник человек с пластмассовыми посеребренными газырями, в кубанке и мягких сапожках, на которых звякали шпоры, по-солдатски вытянулся:
— Чего-с прикажете?
У официанта было отдутловатое лукавое лицо, глинистого цвета глаза полуприкрыты мощными веками. «Вор, — холодно отметил Шотоев, — из породы людей, что привыкли тащить все подряд, не разбираясь, — кусок мяса с кухни, пятьдесят тысяч рублей, нечаянно высунувшиеся из кармана клиента, пакет пряников из магазина, — на физиономиях таких людей всегда можно обнаружить некий штамп…»
— Бутылку холодного шампанского, свежего… «Абрау-Дюрсо». Желательно с неотклеившейся этикеткой.
— Если «Абрау-Дюрсо» еще осталось, — неуверенным и одновременно многозначительным тоном пробормотал официант.
— Осталось, осталось… Я ваши запасы знаю лучше вас. Если не найдете, то пусть ко мне подойдет старший администратор.
— Слушаюсь. — Официант покорно наклонил голову в нарядной кубанке.
— Вот-вот, слушайся, — сказал ему Шотоев, — и повинуйся, чтобы деньги в кармане водились.
Официант исчез стремительно, будто увидел ствол пистолета, смотревший на него из-под накрахмаленной скатерти.
— Строгостью, оказывается, можно добиться не меньше, чем деньгами.
— Не люблю таких, — сказал Шотоев. — Очень ненадежные люди. Улыбается мило, липко, сладко, хоть чай пей без сахара, а за спиной держит ножик.
Галина, с интересом сощурив глаза, посмотрела вслед официанту, но рассмотреть ничего не успела — слишком хорошую скорость тот набрал, по-рыбьи виляя корпусом, унесся по вкусно хрустящей щебеночной дорожке в буфет и будто бы растворился в темноте.
— Однако, — сказала Галина, — философия довольно жесткая.
— У нас жизнь жесткая, Галочка. А философия, она всегда совмещалась с жизнью.
— Но зато какой точный у вас глаз… По части знаний человека.
— Спасибо, — сказал Шотоев, на лице его возникла расслабленная улыбка. — Если бы не этот глаз, да не ватерпас, знаете, сколько раз мне бы уже пришлось лежать в могиле?
Официант сработал, словно механический человечек в фильмах Диснея, передвигающийся со скоростью света — через несколько секунд он снова возник у столика Шотоева и Галины. Из задымленного холодного ведерка торчала серебряная головка бутылки.
— Как вы и просили — «Абрау-Дюрсо». С неотклеившейся этикеткой.
— Открывай! — скомандовал Шотоев.
Хлопнула пробка, из тугого стеклянного ствола вырвался горький белесый парок, в воздухе вкусно запахло шампанским. Официант наполнил два бокала и исчез так же стремительно, как и появился.
— Во носится, — заметила Галина, — как намыленный!
— Странно, странно, — подозрительно пробормотал Шотоев, глянул под стол.
— Вы чего? — спросила Галина и тоже глянула под стол.
— Мне кажется, тут встроен жучок и нас слушают…
— Мы не говорили ничего такого, что представаляло бы кому-нибудь опасность. Скажем, губернатору Краснодарского края или Ельцину в его Кремле…
— Ельцин и губернатор нашего края — это совсем другое государство и иные облака, Галочка. Мы в той стране не живем и летаем гораздо ниже.
— Что ж, вас, как всякого бизнесмена, должны прослушивать. Было бы оскорбительно и странно, если бы вас не прослушивали. Вы ведь считаете себя бизнесменом?
— Считаю.
— Крупным бизнесменом?
— Ну-у… Во всяком случае, немаленьким, — помедлив, ответил Шотоев.
— Вот к вам и внимание соответственное.
Шотоев засмеялся.
— Чего смеетесь?
— Да чудно как-то получается. Вроде бы хвалю сам себя. Будто все это, — он небрежно оттянул лацкан дорогого пиджака от Версаче, каких в городе было всего два — привезли на вещевой аукцион и с бешеной помпой, за большие деньги продали, — вот это, — он потрогал пальцами воротник темной шелковой рубашки, привезенной из Франции, из магазина самого Пьера Кардена, — или это, — он хлопнул себя по ноге, по плотным шелковым брюкам, — совсем ничего не говорит… А ведь все это, вместе взятое, по цене равно хорошему автомобилю.
— То-то, я смотрю, вы мне нравитесь все больше и больше. — Взгляд Галины вновь сделался оценивающим, он у нее постоянно приобретал цепкое оценивающее выражение, и Шотоев ощущал его чуть ли не физически, каждый раз засекал, но, странное дело, неприятно себя не чувствовал.
Видать, каждому мужчине иногда бывает нужно, чтобы его оценили, как вещь, бросили на весы и подвели итог: «Стоит столько-то…» Про себя Шотоев знал, что он стоит дорого, — не сомневался в этом ни секунды.
Он поднял свой бокал.
— У меня есть принципиально новый тост, который еще никто никогда не произносил…
— Ну-ка, ну-ка, — Галина склонила голову к плечу, — интересно, интересно…
— За прекрасных мира сего, без которых жизнь становится пресной, как вареная фанера, за лучшую представительницу — самую красивую из всех живущих на свете женщин, — за вас, Галочка. — Шотоев стремительно и легко встал, вздернул руку, поднимая локоть на одну линию с плечом. — Офицеры пьют стоя, — объявил он, — а женщины — до дна!
Услышав тихий Галочкин смех, прозвучавший, будто награда, добавил:
— Локоть офицеры держат на уровне эполета… Иначе понижаются в звании.
Выглядел Шотоев картинно, лихо, будто гусар со старинного полотна, лицо его приняло довольное выражение. Такое выражение бывает обычно у победителей — людей, подчинивших себе мир.
Вдали, на скрипучей щебеночной дорожке появился человек — он словно бы вытаял из ничего, из темноты, и расслабленное довольное лицо Шотоева мигом подобралось, губы отвердели, он наклонил голову и показал Галине глазами на стол:
— Ну что, Галочка, хорошее шампанское надо обязательно заесть чем-нибудь вкусным… Можно фруктами, можно икрой, можно осетриной и — в дорогу!
Он засунул руку в карман пиджака, извлек оттуда лаковый, сшитый из змеиной кожи кошелек, извлек новенькую стодолларовую бумажку, кошелек положил на стол.
Банкноту свернул вдвое, поковырялся острым краем в зубах.
— Галочка, вам может быть, тоже дать американскую зубочистку?
— Давайте. Никогда не пробовала чистить зубы после обеда долларами, но, наверное, это лучше, чем чистить их чем-нибудь другим?
— Лучше, — подтвердил Шотоев, поднимаясь с места, встревоженно глянул в одну сторону, потом в другую, кругом было тихо, темно, одернул на себе пиджак. — Предлагаю установить традицию — раз в неделю ужинать в каком-нибудь ресторане… В Краснодаре сейчас появилось много хороших ресторанов.
К нему подскочил официант с развивающимися полами черкески, неся на подносе счет. Шотоев мельком глянул на бумажку и спросил спокойно и негромко:
— Сколько?
Официант назвал сумму.
— В чем платить, в зелени или в деревянных?
— Нам все равно.
— А мне тем более. — Шотоев повел взглядом в сторону кошелька, лежавшего на столе, проговорил неторопливо: — Отсчитай в деревянных, пять процентов добавь себе на чай.
Официант так и сделал.
— А в зелени надежнее… Но что выбрал, то выбрал, — сказал Шотоев на прощанье.
Из темноты снова вытаял человек — тот самый, который уже предупреждающе появлялся на дорожке. Шотоев спросил без особого удивления в голосе:
— Кеша, а ты что тут делаешь? Я же поставил двух шестерок на охрану, разве этого мало? Тебе, как генералу, не пристало сидеть в засаде.
— Да какой я генерал? — Кеша махнул рукой. — Через десять минут этот район будет прочесывать милиция. Надо уходить.
— А можно и не уходить. Мы — добропорядочные граждане, все документы у нас в порядке.
— Знаешь, брат, одну старую пословицу?
— Какую именно? Под все пословицы жизнь свою не подложишь.
— Береженого бог бережет.
— Верная пословица. Ладно, Кеша, поехали отсюда. Но мы еще вернемся… На белом танке есть шашлыки. — Шотоев подождал, когда Кеша оторвется от него и растворится в темноте, не поворачиваясь протянул руку себе за спину, в тот же миг в эту руку с крепкими пальцами и глубокой чашкой-ладонью, из которой можно было пить вино, ткнулась изящная наманикюренная рука Галины. — Не отставайте, Галочка!
— Кто это был? — полюбопытствовала Галина. — Странный человек, невидимый и неслышимый. Из темноты появился, в темноте растаял…
— Это охрана, — сказал Шотоев.
— Вас много народа охраняет?
— В этой ситуации — трое, — помедлив, сообщил Шотоев. Голос его звучал неохотно, словно бы он расставался с большой тайной.
— А вообще?
— Когда надо — гораздо больше. — Шотоев озабоченно махнул рукой, зорко огляделся по сторонам — было отчего озаботиться: ресторан-то пуст, они с Галиной — последние посетители, что делать тут милицейским ищейкам?
Видать, есть у местных стражей порядка какая-то цель, возможно, пронюхали они, что в винном подвале ресторана вместе с бутылками хранится десяток автоматов Калашникова и ящик гранат, возможно, сюда в ночи собирается нагрянуть компания воров в законе, а может, милиции давно не выдавали зарплату и она решила разжиться «деревянными» — детишкам на молочишко.
Он подошел к синему, новенько поблескивающему краской жигуленку, светящемуся, будто только что отчеканенный рубль — из числа угнанных, переделанных, — открыл дверь:
— Прошу!
— Все собираюсь спросить вас, да пороху не хватает: а чего машина родная, отечественная, не иномарка?
— Галочка, помилуйте, зачем мне иномарка, — добродушным тоном проговорил Шотоев, усаживаясь за руль и весело поблескивая в темноте белью крепких зубов, — зачем? Чтобы быть на крючке у местных гаишников, у милиции, у налоговой инспекции и полиции, которая у нас тоже налоговая, — все кому не лень обдирают людей с иномарками, как курей… Одни гаишники штрафами досмерти могут замучать. А с другой стороны, всякий владелец иномарки находится на приколе у мафии, — голос Шотоева не терял прежнего добродушного тона. — По их понятиям, раз имеешь иномарку — значит, ворочаешь большими деньгами. А раз ворочаешь по-крупному, то гони и деньгу крупную. Все удивительно просто и старо, как круговорот пива в природе.
— Неужели ГАИ обирает владельцев иномарок?
— А как же! Еще как обирает! За то, что рисунок на покрышках не тот, за то, что машина покрашена в серебристый или, как у меня, в синий колер, за то, что руль круглый, а не квадратный, за то, что физиономия у водителя не очень чисто выбрита, и так далее. Утром выезжаешь из дома с лопающимся от банкнот кошельком, вечером возвращаешься — кошелек пустой. Вместо денег — только писк и воздух.
— А если не давать?
— Э-э, Галочка, так не положено… На этот счет все поставлено на надежные рельсы — зубы вышибут и скажут, что так оно и было. Новая власть придерживается принципа: сам кормись и другим давай…
Шотоев дважды мигнул фарами, — подал сигнал охране, как поняла Галина, — с места дал вторую скорость, одолел небольшую асфальтовую дорожку, проложенную к воротам, и выехал на большак — широкую трассу, которая в этот час уже была почти пуста.
Люди боялись ездить ночью — на машины нападали, грабили их, водителей убивали, автомобили угоняли…
— Це-це-це, — удрученно поцецекал языком Шотоев, — что в мире творится!
— Вы чего?
— Ничего, Галочка, это я так.
Едва миновали ближайшую развилку, как из темноты с ревом выдвинулись крытые милицейские грузовики, — один, другой, третий.
— Вот они, голубчики, — пробормотал Шотоев с усмешкой.
— Какие голубчики?
— Милицейская облава.
— С чего бы это? — удивилась Галина, запоздало охнула. — Как в кино про войну и немцев. Тогда, в оккупации, тоже были сплошные облавы.
— Там были, Галочка, не только облавы, — Шотоев глянул в зеркало заднего обзора, засек слабо светящиеся фары второго автомобиля, на котором ехал Кеша со своими подопечными, и удовлетворенно наклонил голову.
В висках возникло признательное тепло — человек всегда испытывает благодарность по отношению к своим родственникам, пришедшим на помощь, — помассировал пальцами левый висок, потом правый, подумал, что напрасно молва утверждает, что родственники — худший вид знакомых… Возможно, в России так оно и есть, там от родственников добра не ждут, точнее, не всегда ждут, а вот на Кавказе наоборот: только на родственников и полагаются.
Полагаются на свою фамилию, на свой клан, на своих близких, держатся друг друга. Вот чем отличается русский человек от кавказца. Кавказцы собираются в круг, чтобы помочь соседу, который не справляется со своим хозяйством и плохо живет, русские же собираются в круг для иной цели — чтобы уничтожить богатого соседа: пусть живет так, как живут все.
На Кавказе человека поднимают до уровня, на котором находятся уважаемые граждане, в России же стараются таких граждан понизить до уровня всех. Чтобы никто не высовывался. Такие вот мысли вертелись в эту минуту в голове Шотоева.
— О чем вы думаете? — спросила Галина.
— Галочка, может, будем на «ты»?
— Будем, — поколебавшись немного, ответила та. — Хотя… хотя для этого надо выпить на брудершафт. Так, кажется, положено?
— Брудершафт — это м-м-м! — Шотоев с восхищенным мычанием поцеловал щепоть, сложенную из нескольких пальцев, вскинул руку в воздух. — А думаю я о том… — тут Шотоев не выдержал, улыбнулся, продолжая следить за тем, что происходило на дороге позади машины, — думаю, что самая лучшая машина для России — не «линкольн» длиной в полкилометра, не «роллс-ройс» и не «ягуар», самая лучшая машина — это старая «Волга». Знаете, такая бокастая, очень прочная, какие производили лет сорок назад. Металл у этих машин прочный, как танковая броня, на таран можно брать железнодорожный состав, а вот мост, ходовая часть — слабые. Это надо менять. Мотор поставить другой, от шести горшков и выше…
Галина не сразу сообразила, что под горшками Шотоев имеет в виду цилиндры, а сообразив, улыбнулась легко, удовлетворенно, словно бы поймала глазами далекий волшебный свет.
— Сделать ведущими колеса не только задние, но и передние, — продолжал свою речь Шотоев, голос его сделался мечтательным, — электроникой напичкать весь корпус от фар до багажника, заменить всю гидравлику и электроприводы, и тогда такая машина цены иметь не будет…
— Это же почти новый автомобиль…
— Не почти.
— Но вид машины, вид, — Галина невольно поморщилась, — это же позапрошлый век, нашествие Наполеона на город Смоленск.
— Да, у нас привыкли встречать по одежке, по внешнему виду, — согласился с ней Шотоев, — семьдесят с лишним лет встречали, а толку-то?
— Мда, и что делать?
— Как что? Жить! Главное, не суетиться, глубоко дышать, почаще доставлять себе удовольствие, смотреть по сторонам, да и вообще… Как говорят мудрые люди, надо спокойно сидеть на пороге своего дома, ожидать и тогда труп твоего врага обязательно пронесут мимо.
— Это кавказская истина?
— Кавказская. — Шотоев надавил на педаль газа, Кешина машина, шедшая сделом, отстала от него.
Черные шелестящие кусты, растущие на обочинах большака, начали стремительно проваливаться назад, будто подрубленные сильным ветром, уносились в темноту, растворялись в ней бесследно, небо, которое еще совсем недавно было украшено крупными чистыми звездами, теперь было покрыто грязным, подсвеченным снизу электрическим подбоем… В невысоких облаках вспыхивали тусклые огни, будто там шла неустанная колдовская работа, Шотоев глянул вверх и почувствовал, как к горлу стала подбираться противная, какая-то липкая тошнота.
Шотоев закрутил головой, освобождаясь от отвратительного ощущения и странного страха, также неожиданно навалившегося на него.
В чем было дело, он не мог понять, происходило нечто такое, что не было вообще подвластно ему.

…В эти минуты в городском аэропорту как раз приземлился самолет, пришедший из Москвы, на котором в Краснодар прибыл Игорь Иванов.
Он должен был прилететь много раньше, но из-за того, что Москву накрыл обложной туман, самолет долго не выпускали из Внуковского аэропорта, в результате Игорь приземлился в Краснодаре на пятнадцать часов позже, чем ожидалось.
Почувствовал ли Шотоев появление на здешней земле Иванова, либо тут было что-то иное, уже никто никогда не узнает. В следующий миг Шотоева отпустило, грязный подбой на облаках повлажнел, потемнел, ночь сделалась чище, звучнее, противные кусты, норовящие выскочить на дорогу, под колеса, сменились деревьями — грустными пирамидальными тополями, тихими и чуткими. Тополя стояли вытянувшись в струнку, будто солдаты на карауле — они оберегали дорогу.
— Вы, Галочка, никогда не задумывались о смерти? — неожиданно спросил Шотоев. Он уже забыл, что договорился перейти со своей спутницей на «ты».
— Нет. О смерти думать еще рано. — Галина зябко передернула плечами.
— Один человек сказал, что рано или поздно мы все прибудем в одну и ту же гавань.
— Истина старая, как мир. Кто этот человек?
— Кажется, Овидий. Но я не о смерти, а о страхе смерти. Страх смерти куда хуже ее самой, этой старой безносой дамы, ничего, кроме ржавой, с выщербленным лезвием косы, не признающей…
— Все мы начинаем умирать, едва родившись. Первый день жизни — это первый шаг к смерти.
— Я думаю вот о чем: судьба и смерть — подруги или враги?
— Конечно подруги.
— Они могут являться к человеку без предупреждения или нет?
— Думаю, что не могут.
— А как предупреждают, в чем это проявляется?
— Говорят, что каждый человек обязательно почувствует приближение своей смерти…
— У меня был один знакомый, Тофик Муртазов, его уже нет в живых… За день до смерти он смеялся, пел, плясал — ничего не чувствовал. А потом сгорел в несколько минут — обширный инфаркт. Дырка в сердце. Такая дырка, что ему разорвало не только сердце — разорвало грудь.
— Такое бывает?
— Ну-у… Иносказательно, конечно. Был еще Сергей Кугель, немец с Поволжья, его убили на охоте — случайно саданули в упор из ружья, будто по кабану, полголовы снесли. Тоже находился в веселом настроении, будто циркач, все смеялся и говорил, что у него глаза косят, стрелять с косыми глазами трудно, требовал, чтобы ему налили водки — глаза поправить. И ничего такого, что намекало бы на костлявую, не было — вот, мол, она стоит, пустым ртом щелкает…
— А ведь этих людей объединяет одно — все они перед смертью смеялись, — довольно точно подметила Галина. — Может, они не были счастливы так, как хотели казаться? Может, смерть для них была избавлением?
— Как люди живут здесь, мы знаем, но вот как они живут там, не знает никто.
— Не думаю, чтобы они жили хуже нас.
— Наверняка не хуже.
— Хуже, чем живем мы, жить нельзя, — неожиданно резко проговорила Галина.
— Возможно, возможно, — монотонно произнес Шотоев — он следил за дорогой, следил за зеркалом заднего вида, морщился — что-то беспокоило его, а вот что именно, понять не мог. Помял пальцами шею. — Больше всего мне жаль стариков.
— Мне тоже очень жаль стариков. Всю жизнь отдали советской власти, высоким идеалам, нашей не самой благополучной стране, а толку-то? Хорошо, если кто-то положит им в протянутую руку кусок хлеба, а если не положит?
— Глупая страна, глупые руководители. Впрочем, каждая страна достойна тех руководителей, которых она сама выбрала.
Тошнота, подступившая было Шотоеву к горлу, прошла, стало легче дышать, ночь на подъезде к городу сделалась чище, опрятнее. Шотоев начал думать о том, что с большой операцией тянуть больше нельзя, адреса предпринимателей, которых можно тряхнуть — вещь, конечно, хорошая, но предприниматели эти — мелочь пузатая в сравнении с кассой крупного предприятия… Лицо у него сделалось жестким и угрюмым.
Галина затихла, отодвинулась от Шотоева к двери, подтянула к себе ноги, обхватила их руками.
Что она ощущала в этот момент, определить точно не могла, — и не потому, что у нее не хватало на это слов, нет — это было какое-то странное незнакомое состояние, некая угрюмая невесомость, рождающая в душе что-то зябкое, сиротское, — Галина не выдержала и тонко, зажато вздохнула.
Шотоев словно бы очнулся, сделался прежним внимательным Шотоевым. Когда подъезжали к дому Галины, он заговорил как ни в чем не бывало, со вздохом:
— Люблю август в средней полосе России, но не такой, что полон дождей, ветра ревматизма и грибов, а тихий, светлый, совершенно безветренный, когда тепло солнечное бывает нежным-нежным, само солнце — очень ласковым, звуки все слышны необычайно далеко, а в голову приходят мысли о вечности. Небо в такие дни бывает легким, высоким, — тут Шотоев словно бы споткнулся о какое-то слово, застрявшее на языке, замолчал.
Галина шевельнулась на сиденье, протестующе махнула рукой:
— Августовское небо всегда бывает обманчивым и ничего общего не имеет с небом летним, но вот перед затяжными дождями обязательно выпадают теплые светлые дни, это верно. А еще в средней полосе России бывает бабье лето — также светлая и теплая пора… Но тоже — не лето, поскольку на улице уже сентябрь, в такую пору в голову обязательно приходят печальные очищающие мысли. — Галина невесомо погладила пальцами приборную панель, переключила разговор на другое: — Я была неправа, когда говорила, что неплохо бы иметь иномарку, эта машина тоже хороша.
Рассмеялся Шотоев, согласно наклонил голову, сделал рулем легкое движение, объезжая на скорости выбоину.
— И душу эта машина имеет добрую, — продолжила Галина, — сразу видно — принадлежит порядочному человеку…
Вновь рассмеялся Шотоев и так же, как и в первый раз, согласно наклонил голову. В темноте молодо блеснули белые зубы. Если бы Галина Цюпа знала, что на этой машине висит три трупа, не стала бы так говорить. Он представил себе, какое лицо было бы у дамы, если б она услышала правду об этом послушном, с хорошо отрегулированным мотором коне. Если машина заговорит, то очень многое расскажет…
«Да, расскажет… Такое расскажет, что…» — Шотоев вспомнил рассказ Пыхтина — тот был злой, голодный, но, несмотря на злость, какой-то вялый, голос хриплый, будто с «большого бодуна» — жестокого похмелья.
— Удача чуть не отвернулась от нас, командир, — сказал тогда Пыхтин. — Вначале нас засекли два ханурика, хозяин тачки со своим корешком, кинулись в погоню, потом попытались пришпилить нас кнопкой к менту… Но мы не дались.
Шотоев поинтересовался, всех положили или кто-то остался в живых?
— Всех, — вздохнув, признался Пыхтин.
— Ладно, — подумав, сказал Шотоев, — одним человеком больше, одним меньше — роли не играет… Спишем все на производственные расходы.
«Всем новым машинам, что появились у нас, надо будет дать прозвища. Как лошадям. — Шотоев приподнял руки на руле, проверяя, ведет колеса в сторону или нет, — машину не вело, мотор работал ровно, с так называемым сонным звуком, без натуги, лицо Шотоева размягчилось, и он с нежностью подумал о машине, как о живом существе: — Ласточка! Но Ласточкой ее называть нельзя — слишком уж не по-кавказски, слюняво, надо назвать проще и грубее… Баклажаном, например. А что, Баклажан — это хорошо. По окраске корпуса. Правда, баклажанами уже зовут толстобоките пузатые аэробусы, но одно другому не должно мешать: аэробусы в воздухе, а автомобили — на земле…» Он покосился на Галину.
Та сидела сжавшись, подтянув к себе ноги, с задумчивым лицом и озабоченными глазами.
— Что-то случилось, Галочка?
— Нет, — очнувшись, ответила Галина, — просто временами хандра какая-то наползает, ничего не хочется делать, тянет в сон, в душе — тоска…
— Тоска-то отчего?
— Завтра, например, надо идти на работу. Разве это не тоскливо?
— Тоскливо, — согласился Шотоев, отметил, что в полутьме кабины Галина красива какой-то особой, почти неземной красотой, сладкое щемление, возникшее у него в груди, переползло в живот и Шотоев невольно сглотнул слюну. — А может, Галочка, вы ко мне перейдете работать?
— Куда именно? — в голосе Галины прозвенели несколько серебряных ноток и угасли.
— В мое ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью. Зарплатой не обижу, у вас будет много свободного времени, коллектив у нас слаженный… А, Галочка? Вы кто по профессии?
Галина неожиданно расстроенно махнула рукой.
— Специалист по трикотажным узелкам и заплатам. Я окончила институт легкой промышленности.
— Ну-у, это несколько не по профилю, но все равно придумать что-нибудь можно. Чтобы и на душе было весело и в руке тяжело…
— А в руке почему должно быть тяжело?
— Э-э-э! — Шотоев сделал типично кавказский жест — ну будто в анекдоте «Палто нэ надо!». — И недогадливая же вы, Галочка! Пачка денег, лежащая в руке, должна быть тяжелой.
Блеклое пятно лица, растворяющееся в сумраке кабины, увеличилось, приблизилось к Шотоеву, в следующий миг он ощутил около себя нежный сложный дух, к его щеке припечатались губы Галины — поцелуй был почти невесомым, но звучным.
— Спасибо! В наше время, когда все отворачиваются друг от друга, получить такое предложение — многого стоит.
— Мы обязательно продолжим этот разговор, — сказал Шотоев, сворачивая во двор Галининого дома и аккуратно, стараясь не зацепить днищем машины за кромку асфальта, форсируя яму, доверху наполненную водой.
На улице было сухо, во дворе тоже, но в этой яме, словно в лесном бочаге, подпитываемом снизу ключами, стояла вода.
«Собственно, а есть ли резон тащить ее к нам? — возникла в голове Шотоева трезвая мысль. — Что она будет делать у нас? Подсчитывать заваленных жмуриков? Деньги, добытые в операциях? Просто сидеть за столом и ковыряться чайной ложечкой в пирожных?» — Шотоев выругал себя за неосторожное предложение, в голове у него возник и исчез глухой звон. Он поморщился.
— Это грузовая машина так здорово разбила нам двор, — сказала Галина, подумав, что Шотоев морщится из-за ямы, украсившей проезд около дома, — колеса здоровые, асфальт давит, как мокрый картон…
Шотоев в успокаивающем движении поднял руку: ерунда, мол, — сделал перегазовку и лихо, словно джигит-горец, сидящий на горячем коне, подкатил к подъезду.
— Галочка, у вас чашечка кофе для позднего гостя найдется? — спросил он, ощущая, как во рту, в глотке собирается что-то сладкое, губы сами по себе расплываются в улыбке — он был уверен, что Галина не откажет ему ни в кофе, ни… Но всему свое время и все по порядку.
Она испытующе, с интересом, которого раньше в ее глазах не было, посмотрела на Шотоева, замерла на мгновение, словно бы хотела поймать некий сладкий звук, который обязательно должен был родиться и прозвучать в пространстве, и ответила с покорной расслабленной улыбкой:
— Найдется.
Эту улыбку Шотоев засек незамедлительно. Как всякий охотник, он имел глаз вострый, подумал о том, что душа женщины — потемки, в которых трудно что-либо разглядеть, характер — непредсказуемый, в голове ветер, в сердце невесть что, в жилах кровь течет не всегда теплая, вот ведь как, но, несмотря ни на что, со счета современная женщина никогда не сбивается, она вообще хорошо знает арифметику.
— Я не совершу ничего предосудительного, — он с трудом выговорил неувертливое, неудобное для языка слово, поправился, — недозволенного, если напрошусь минут на пятнадцать в гости… А, Галочка?
— Ничего недозволенного в этом нет, — по-прежнему покорно, каким-то угасшим голосом произнесла Галина, вышла из жигуленка.
Шотоев загнал машину на тротуар, чтобы она никому не мешала ни ночью, ни утром. Пешеходы, выдрессированные за долгие годы родной милицией, покорные, как куры, его «баклажан» всегда обойдут, а вот грузовику с тяжелыми колесами все равно… Поэтому грузовику надо уступить дорогу.
У Галины была небольшая, тщательно прибранная, пахнущая чистотой квартира с крохотной, будто душевая каютка, кухней, на стенках которой висело несколько расписных и резных досок; на одной доске были изображены яркие красные птицы, на другой золотисто-желтые крупные подсолнухи с рисунчатыми, будто у клена, листьями, на третьей — синие холодные рыбы…
— Никогда не думал, что простые обеденные доски могут так здорово украсить жилье, — искренне восхитился Шотоев.
— Ну, не совсем обычные, — лицо у Галины сделалось милым и добрым, — каждая доска здесь — произведение искусства. Поэтому они и греют душу…
— Восхитительно. — Шотоев с трудом выговорил чужое для себя слово.
— Какой кофе предпочитаете? Растворимый, натуральный? Если растворимый, то есть с кофеином, есть без кофеина, если натуральный, то могу сварить в джезве, могу в электрическом кофейнике, могу в песке, как это делают турки, могу приготовить по-арабски, с добавлением соли, можно кофе с медом… — Галина словно бы очутилась в некой родной стихии, она говорила слаженно и красиво, будто дикторша телевидения, ей нравилась собственная речь, это было видно со стороны. Она предложила еще несколько видов кофе, прежде чем Шотоев изумленно вскинул руки:
— Стоп-стоп-стоп, Галочка! Вы рассказываете так вкусно, что я готов попробовать кофе всех рецептов, предложенных вами. Но для этого, по-моему, надо иметь, как минимум, три дня в запасе и железное сердце, поскольку обычное сердце такой напиток не выдержит долго — сгорит.
— Конечно, все сразу — это очень много.
— Поэтому давайте изберем один вид — в маленьких джезвочках. По-турецки… В песке. А, Галочка?
— Традиционно и старо, как мир, но так же, как мир, вкусно. — Движения у Галины были легкими, точными, она достала из стола медную тарелку с насыпанным в нее крупным, почти черным морским песком, поставила на огонь. В две небольших, похожих на колбы алхимиков джезвы налила воды, сунула джезвы в песок. — Теперь будем ждать.
— Да, будем ждать, — согласным эхом повторил Шотоев. — Зато я представляю себе, каким сказочным будет кофе. Заранее чувствую этот божественный напиток.
— Что-что, а кофе я умею готовить, — не сдержалась Галина, похвалила себя. — Это не моя точка зрения — моих друзей.
— В этом я не сомневаюсь, — Шотоев азартно потер руки, — кофе будет царский.
— Скорее падишахский, цари в России кофе не пили. Это не отмечено нигде.
— Нравится мне у вас, Галочка. — Шотоев, восторженно поблескивая синью глаз, покрутил головой, щелкнул пальцами. — Здесь у вас очень легкий воздух, хорошо дышится. В другой дом войдешь — тяжело становится, грудь раздирает кашель, а здесь совсем наоборот… И настроение хорошее, будто после французского шампанского.
— Ой, а вина-то у меня нет. — Галина огорченно всплеснула руками. — Не говоря уже о шампанском.
— Как это нет, как это нет! — Шотоев ткнул пальцем в сторону прихожей, где стоял кожаный черный кейс с нарядными латунными замками, его кейс. — В этом портфеле есть все!
— Ну, вы и волшебник, другого слова не подберешь, — только и смогла вымолвить Галина.
— Сейчас под кофе, Галочка, мы выпьем с вами на брудершафт, как и договаривались… И будем на «ты». Годится?
— На брудерштоф, как говорит одна моя сотрудница…
— Брудерштоф? Что она имела в виду?
— Шутка. Не совсем удачная, на мой взгляд.
— Говорят, мир потому и уцелел, что смеялся. — Шотоев принес из прихожей кейс, щелкнул замками.
Портфель, несмотря на изящный внешний вид и скромные размеры, оказался очень вместительным: в нем в ряд стояло, — точнее, лежало, хотя вид был такой, словно бутылки выстроились, как солдаты на плацу перед торжественным смотром, — шесть разнокалиберных посудин… Две бутылки коньяка, одна армянская — «Арарат», другая грузинская — «Варицихе», обе с обернутой золотой фольгой горлышками, бутылка «Черного доктора» — знаменитого крымского вина, две бутылки шампанского — обе «Абрау-Дюрсо», различить их можнл было только по годам выпуска, и бутылка крепкого темного вина «Ахашени». Шотоев выпрямился, с гордым видом продемонстрировал содержимое кейса:
— Ну как, Галочка?
Та в восхищенном движении взметнула руки:
— Потрясающе!
— Что будем пить?
— Даже не знаю. Тут все вкусно.
— Давайте «Абрау-Дюрсо», коллекционное шампанское. Вкуснее этого вина сейчас на юге ничего не найдешь.
— К кофе? Шампанское? — усомнилась Галина. — А не лучше ли по глотку коньяка?
— Коньяк? Пожалуйста. Армянский, грузинский?
— «Варцихе».
Шотоев ловко сдернул золотую обертку с бутылки, поискал взглядом стопки, нашел подходящую посуду — крохотные, из розового стекла, граненые, отлитые явно за границей, взял одну и поцокал языком:
— Умеют же там делать обычные вещи.
— И у нас умеют, только не хотят.
— Зарплату не платят, вот и не делают.
— А вы у себя зарплату регулярно платите?
— Регулярно. Вам с нами, Галочка, надо дружить. — Шотоев налил коньяка в один крохотный стаканчик, полюбовался роскошным цветом напитка, просвечивающего сквозь розовое стекло, потом помахал перед лицом ладонью. — М-м-м! Кофе с коньяком рождает царский аромат.
— Кофе у меня особый, — похвасталась Галина, — я приобретаю только элитные сорта.
— Элитные — это как, Галочка? Где вы их берете?
— Есть у меня один канал, по которому я получаю кофе из Йемена. Иногда мне привозят даже зеленый, необжаренный кофе. Я его сама обжариваю на большой чугунной сковороде. Этот кофе бывает самым вкусным.
— Обстановка у вас, Галочка, такая… Действует расслабляюще, — Шотоев обвел рукой кухню, — отдыхать хочется.
— Дом для того и предназначем, чтобы в нем отдыхать. Было бы совсем нелепо, если бы мы чувствовали себя в нем, как в литейном цеху, — Галина почувствовала, что слова ее звучат резко, в виноватом движении коснулась плеча, — правда ведь?
Шотоев услышал не только это, услышал некий скрытый вздох, неожиданно отозвавшийся в нем коротким громким эхом, у него даже руки задрожали, но он сдержал себя, отвел взгляд в сторону. Сделал неопределенный жест.
— Дом у вас хорош, но будет еще лучше. Если хотите, Галочка, я помогу вам приобрести стильную мебель. Ее сейчас много и вся она великолепная — испанская, итальянская, французская, австрийская… Изготовлена из твердых пород дерева. Твердых — значит, дорогих. Хороша мебель для гостиных «дельфик», кухни «каприччио», спальни «коллекция-восемьсот», стенки «Ариана». Вам понравится. Мы поедем в магазин и выберем то, что нужно. По каталогу. — Шотоев говорил что-то еще, но уже не слышал своего голоса, голос его как-то странно пропал, растворился в пространстве кухни, в напряженном молчании за окном, в ночи, мрачно улегшейся на землю.
Через несколько минут оказалось, что вообще не надо ничего говорить, Шотоев поднял свой коньяк и сказал Галине:
— А теперь — на брудершафт!
Та приняла это как приказ, кивнуло готовно и подняла свой крохотный стакан.
Вышел Шотоев из этой квартиры уже поздним утром, довольно расправил мышцы, похрустел костяшками пальцев и только потом забрался в «баклажан». Перед тем как отъехать, сладко почмокал губами, покрутил головой:
— Восхитительная женщина!

Глава двенадцатая

Бобылев привез с охоты несколько уток, под одобрительные возгласы бросил их на стол.
— Мужики, вкуснее мяса лысух ничего на свете нет, — сказал он. — Я, во всяком случае, не пробовал. Ни дикий гусь, ни цесарка, ни фазан ни в какое сравнение с дикими утками, точнее, с лысухами, не идут.
— Я пробовал это мясо, — Федорчук приподнял плечи, обтянутые кожаной курткой, — и ничего, мир не перевернулся, я особого восторга не испытал.
— Дурак ты! — жестко и холодно произнес Бобылев.
Федорчук не обиделся. Он вообще, как заметил Бобылев, принадлежал к категории людей, которые на начальство не обижаются, обижаются лишь на подчиненных, а поскольку у Федорчука подчиненных не было, он мог обижаться только на самого себя.
— Может быть, — Федорчук вновь приподнял плечи, — объясни, командир, в чем цимес — я пойму, я не глупый…
— У лысухи мясо очень темное, горьковатое и нежное одновременно. Я не знаю даже, с чем его можно сравнить по вкусу.
— Только с мясом лысухи, — сказал Лапик, потер руки. Глаза его радостно блестели: Лапик чувствовал выпивку. Он своим длинным носом выпивку чувствовал всегда заранее — издали, на расстоянии, даже если этой выпивке предстояло свершиться через полмесяца, а не сейчас, и не в Краснодаре, а где-нибудь в Ростове-на-Дону, либо вообще у черта на куличках — в городе Иванове, например.
— Ты прав, — согласился с ним Бобылев, — мясо лысухи можно сравнить только с мясом лысухи.
— Ну, что, будем потрошить утей? — Лапик закатал рукава рубашки.
— Начинай! Только аккуратнее, — сказал Бобылев, — у уток сейчас много пуха. Пухом можно засыпать не только весь дом — весь участок.
— Знаем, знаем, как положено есть пирожки с капустой, — пробормотал Лапик, — и чем их запивают, тоже знаем. Зачет по этой части был сдан на пять.
Чистить лысух Лапик начал очень аккуратно, пух и перья отправлял в ведро и приминал ладонью. Двух старых лысух он очистил легко — они обдирались, словно испеченная на костре картошка, а вот с двумя молодыми лысухами дело пошло хуже, перо их рвалось туго, выскальзывало из пальцев. Лапик в сердцах выругался.
— Это не лысухи, а кашкалдаки, водяные куры, они всегда так чистятся, — сказал Бобылев.
— И воронами пахнут. Может, не будем их чистить?
— Как не будем? Если лысухи — лучшие среди уток, то кашкалдаки — лучшие среди курей. Обдай их кипятком, Семен, и продолжай скублить.
— Скублить, — Лапик хмыкнул обрадованно, — давно не слышал этого слова.
Он вскипятил чайник, обдал фыркающей, с огня, водой одну тушку, потом другую, вновь начал обдирать птиц, но перо по-прежнему упрямилось, не желало поддаваться.
— Тьфу! — сплюнул на пол Лапик. — Может, еще раз обдать кипятком?
— Не надо, — хмуро проговорил Бобылев, — я сам очищу. Принеси из машины пассатижи.
— Что, у этих особ где-то на заднице гайка закручена, отвинтить надо? — Лапик не выдержал, захохотал.
— Делай, дурак, что велено. — Глаза Бобылева сжались в две твердые щелки. Он уселся на скамейку, вытащил из кармана нож. Надавил пальцем на кнопку. Острое, сверкучее, словно молния, лезвие стремительно выскочило из рукояти, Лапик испуганно отшатнулся от Бобылева.
— Ты чего, бугор? — не выдержав, вскричал он.
— Ничего, — спокойно отозвался Бобылев, — кашкалдаков за тебя дочищать буду. Что, испугался?
— Тебя испугаться — много не надо.
— Пас-са-ти-жи! — четко, выделяя каждый слог, произнес Бобылев железным голосом. — Где пассатижи?
Лапик мигом выметнулся из комнаты в сенцы, оттуда — на улицу. Бобылев коротким резким движением отсек одной из птиц голову, потом отрезал лапы, перерубив их, будто прутинки, короткими ловкими взмахами, острием ножа подцепил окровяненный, с прилипшими перьями кусок кожи, ухватил его пальцами и вновь выкрикнул железным голосом:
— Семен, чего телишься? Пассатижи! — Подмигнул спокойному, с замкнутым взглядом Пыхтину: — Нужны нам в бане пассатижи, как зайцу в жарком мае лыжи…
Пыхтин в ответ скупо, как-то через силу, улыбнулся.
Примчался Лапик, держа в руках старые ржавые автомобильные плоскогубцы, похожие на клещи.
— Вот!
— А что-нибудь подревнее, с дореволюционным прошлым ты не мог найти?
— Что есть, то есть. Брал не из машины, а в другом месте. Если из машины — кашкалдаки твои будут пахнуть бензином.
— Тоже мне оружейник, специалист по гайкам с косой нарезкой. — Концами плоскогубцев ухватил окровяненную кожу за край и ловко, сильно потянул вниз, сдирая ее вместе с перьями.
Через полминуты он бросил красное влажное тельце в таз, громко объявил:
— Следующий!
Лапик суетливо подал ему вторую тушку, Бобылев поступил с нею так же, как и с первой, отсек лапы и голову, по самую репку отхватил крылья и плоскогубцами сдернул оперение.
— Не хуже, чем у нас в операционном отделении, — восхищенно проборотал Лапик.
— Приглашай на работу. За небольшую плату посдираю кожу со всех покойников. — Бобылев мрачно ухмыльнулся. — И не покойников тоже. Буду совмещать работу с продуктивной деятельностью в нашем товариществе… Забыл, как оно называется? «Горный дух»? Или как-то еще, а? — Он посмотрел на Пыхтина.
— «Горная сосна».
— Что в лоб, что по лбу, один хрен — шишка будет. — Бобылев швырнул вторую тушку в таз. — Все, Семен! Потроши, набивай нутро двух птиц яблоками, двух других — черносливом и в печь. Еда такая будет — как бы с языком не проглотить. Та-ак. — Он обвел глазами всех, кто сидел в комнате.
А в комнате сидел весь, как говорится, коллектив: Федорчук, Рябой, Пыхтин, Лапик, брат Шотоева — нагловатый, с редкими желтыми от курева зубами Кежа, или, по-русски, Кеша. Все были сотрудниками товарищества и все находились на работе.
— Есть добровольные помощники по части кулинарии?
Все молчали. Федорчук неопределенно пожал плечами.
— Та-ак. Добровольных помощников нет… Ладно. Значит, помогать придется мне. — Бобыдев засучил рукава рубашки.
— Правильно, командир, — почесав у себя под мышками, прокряхтел Рябой. — Не то мы тебе тут так напомогаем, что самыми съедобными у уток только перья будут.
Бобылев действовал стремительно, ловко, — быстро выпотрошил уток, вывернул наружу пупки, вытряхнул из них содержимое, пальцем перебрал кремешки, разный мусор, которым были набиты желудки птиц.
— Что, командир, золото ищешь?
— Почему золото? В утиных пупках водится не только золото. Бывает, птица и колечко с бриллиантом проглатывает. Я однажды такое колечко нашел.
— Ты это серьезно?
— Серьезнее быть не может.
Все разом поднялись, придвинулись к столу, впились жадными глазами в вонькие зеленоватые кучки.
— Неужто в этом дерьме могут попасться бриллианты? — усомнился Рябой, улыбнулся неверяще. — Ну и ну!
— Напрасно сомневаешься, — сказал ему Бобылев, — бугру своему, Рябой, надо верить, иначе жизнь у нас с тобою пойдет сикось-накось.
— Бугру я верю, проблем нет, но здесь речь о другом идет — совмещении поварского дела с кладоискательством.
— Больно мудрено ты говоришь, — проворчал Бобылев, — сейчас я тебе докажу, что ты неправ, сейчас докажу-у…
Он ковырнул запашистую кучку, расположенную в центре, в одном месте, потом в другом, в третьем, подцепил пальцем что-то и неожиданно вытащил обляпанную полупереварившейся травой небольшую сережку, отлитую из желтого металла, показал ее Рябому. Тот даже приподнялся над самим собою.
— Не может этого быть!
— Ты что, считаешь, я ее не из пупка, а из твоего кармана выудил? — Бобылев кинул сережку в миску с чистой водой, промыл. Сережка оказалась новенькой, дорогой, с широким распрямленным провисом колечка, которое втыкалось в мочку уха, и синим блескучим камнем.
— Сапфир! — ахнул Рябой.
— Он самый, — спокойно подтвердил Бобылев. — Какая-то пьяная дамочка из новых русских полезла купаться и уполовинила свое ушное богатство.
— Сапфир — дорогой камень, — знающе проговорил Рябой, — такой же дорогой, как и рубин.
— Утки, как галки с воронами, — очень любопытные. Если кашкалдак видит на дне что-то блестящее — обязательно нырнет посмотреть, что это такое? А то и клювом подцепит. Если вещь дорогая, как эта сережка, — обязательно подцепит.
— Во птица! — Федорчук не выдержал, крякнул досадливо. — А мы ее есть собрались.
— Ты чего, предлагаешь выкинуть ее на помойку? Это еще хуже.
Федорчук рассмеялся, сложил пальцы в дулю и ткнул ею в потолок.
— Выкинуть? Ну уж дудки!
Бобылев сунул в располосованный живот одной утки три цельных яблока — выбрал желтобокую, привезенную с севера антоновку, купленную на рынке, в Краснодарском крае антоновка встречалась, но очень редко, и те, кто имел в своих садах эти яблони, берегли их пуще глаза, пару яблок порезал дольками, также сунул в распах, кинул горсть изюма, добавил несколько горошин перца, пахучей травки и довольно почмокал губами:
— Сладкое с горьким соединится — вкуснее шоколада будет.
Пузо у утки он зашил крупной сапожной дратвой, скрученной из хлопка и пропитанной медом.
— Никак, самодельная? — удивился Рябой.
— А ты чего хочешь, чтобы я сюда поставил синтетическую бечевку, которая от жара расплавится и добавит лысухе сала?
Вторую утку — это был кашкалдак, — Бобылев набил черносливом, добавил также немного изюма и орехов, подкинул тяжелую, истекающую соком тушку в руке. Похвалил:
— Хороший пирожок!
— На ять! — услужливо поддакнул Федорчук.
— Утром сегодня, когда я охотился, то упустил утку знатной величины — м-м-м! — промычал Бобылев неожиданно огорченно. — Больше гуся. Хотя по оперению — обычный селезень, и расцветка бензиновая с блеском и воронением, и белые клинышки на крыльях, и клюв — все, как у селезня, а по размерам — баран. Никогда не видел таких — уж больно здорова была птица… Ударил из двух стволов, дуплетом и с обоих стволов попал. Думал — опрокинется, ляжет на воду, а он, гад, в воду, вглубь ушел. Нырнул и не вынырнул.
— Что, под водой ушел из лимана?
— Исключено. На это ни сил, ни дыхания даже у водолаза не хватит. Селезень нырнул на дно, зацепился клювом за какой-нибудь прочный корешок и замер… Думал, что я покручусь и уйду, а я не ушел, вертелся там минут тридцать, ждал, но селезень так и не всплыл, задохнулся под водой.
— Выходит, сам себя укокошил? — Рябой удивленно покачал головой, хотел порассуждать на эту тему, но не стал, вздохнул и произнес расстроенно, словно бы сам упустил этого селезня: — Всякие чудеса бывают в природе.
— Природа жестока, — сказал Бобылев, — а люди еще более жестоки.
— Иначе бы мы хрен выжили, — рассудительно проговорил Рябой.
Для нашпигованной вкусной начинкой дичи пришлось освободить духовку — на пол были вытащены старые пыльные сковородки, кастрюля и несколько засохших крупных тараканов.
— Это тварь приехала к нам из Америки, — Рябой с брезгливым видом подцепил пальцами одного таракана, — там в отелях об них люди спотыкаются и чуть не до смерти расшибают себе лбы.
— У нас тоже спотыкаются и тоже лобешники расшибают, — встрял в речь Рябого Федорчук, — вся Москва заселена крупными американскими тараканами. Летом я ездил — зацепился ботинком за одного такого деятеля. Чуть ногу себе не сломал.
Через двадцать минут по всему дому распространился дивный сочный дух. Бобылев сидел у духовки и, мрачно поглядывая на нее, хлестал по штанине прутиком.
— Такую еду вы, братки, вряд ли где еще отпробуете, — время от времени произносил он угрюмо и хлопал хворостиной по носку ботинка, — только у дяди Юры! — Задумчиво опускал голову, вздыхал, через некоторое время поднимал голову вновь и говорил: — Так что цените своего бугра!
Рябой демонстративно ухватил себя пальцами за нос, отвел его в сторону от духовки, но едва отпустил пальцы, как нос снова, будто стрелка компаса, развернулся в сторону духовки. Рябой опять ухватил его рукой, силой оттянул вбок, пошустрил в воздухе пальцами, показывая, что привязывает рубильник на веревку и затягивает крепкий узел — ставит на якорь, словом, но едва он отпустил свой крупный руль, как тот снова развернулся в сторону духовки.
— Вот зар-раза! — с шутовской серьезностью выругался Рябой.
Игра Бобылеву понравилась. Он усмехнулся.
Через полтора часа, когда все едоки уже истекли слюной, утки дозрели, покрылись смуглой золотистой коркой, сочились жиром и дух от них исходил такой, что он ощущался даже в двух соседних кварталах — многие любители вкусно поесть в этот вечер зачарованно вытягивали шеи и ловили ноздрями дразнящий аромат…
— Народ, за стол! — скомандовал Бобылев, отвернул рукав рубашки и посмотрел на часы, к которым никак не мог привыкнуть: раньше у него была старая обтерханная «Слава», сечас же появился швейцарский хоронометр с несколькими циферблатами: хронометр показывал не только краснодарское время, но и время Лондона, Монреаля и Нью-Йорка, Бобылев иногда разглядывал часы и так и этак, и с угрюмым восхищением шевелил губами. Особенно были интересны маленькие быстрые колесики, хорошо видные через прозрачную крышку дна. Бобылев смотрел на них и недоуменно цецекал языком: не думал, не гадал ранее, что стальную крышку можно заменить стеклянной… Прикрыл хронометр обшлагом. — Сейчас шеф приедет, — сказал, — в самый аккурат к ужину.
Шеф не задержался, приехал вовремя, вошел в дом, по-кавказски шумный, воскликнул громко, блеснув белыми зубами:
— А дух-то, дух! Язык проглотить можно. Откуда добыча?
— С лиманов вестимо. Бугор наш расстарался, — пояснил Рябой.
Шотоев оглядел стол, пощелкал пальцами, словно бы примерялся, какую часть жарева ухватить в первую очередь, какую во вторую, а какую оставить на потом. Бобылев взял два ножа, поскреб ими друг о друга:
— Приступаем к самой тонкой операции — дележу имущества.
— Юра, я был неправ, отказавшись от поездки на охоту, — сказал Шотоев.
Бобылев на это ничего не ответил, ловко распластал одну из уток. Дразнящий вязкий дух усилился. Тут даже тот, кто только что поел, не замедлит устремиться за стол — уж очень манящим и зазывным был печеный утиный дух.
Сняв с себя пиджак и приспособив его на спинке стула, Шотоев первым залез за стол, пробормотал демонстративно:
— Отказаться от этого — значит, быть дураком. А я, извините, не дурак.
— Отказы не принимаются, — с довольным видом пробурчал Бобылев.
— Юра, когда наша контора развалится, тебя с руками и ногами оторвет какой-нибудь модный ресторан, — сказал Шотоев. — По тебе буквально плачет должность шеф-повара.
— Когда мне было паршиво, я пробовал устроиться поваром в простую столовку, — угрюмо пробормотал Бобылев, умолк.
— Что, не взяли?
— Как видишь.
— Конечно же из-за волчьей справки, выданной тебе вместо паспорта. — Шотоев покачал головой. — Вот люди, а! Ни сердца у них, ни… лишь старые мутные очки на глазах… Но ничего, нет худа без добра. Зато мы сейчас вместе. Может, это и хорошо, что не взяли. Сейчас ты выступаешь, как творческая личность, готовишь штучные блюда, а в столовой ты бы работал на конвейере, под матюки… Если бы попал в ресторан, то кормил бы горластых новых русских, капризных, как обкакавшиеся дети, гнул бы перед ними голову… А сейчас ты — вольный независимый человек.
— Ага, горный орел, — не выдержав, хмыкнул Бобылев.
— Горный орел, — подтвердил Бобылев, не заметив насмешки. — Посмотри на Чечню — сплошь орлы. Орел на орле сидит и орлом погоняет.
— Только русских убивают что-то слишком часто. — Бобылев ловким точным движением ножа распластал буханку поперек, порезал половинки на ровные крупные куски, сделал приглашающий жест: — Пра-ашу!
Шотоев потянулся за утиной ногой, вгрызся в нее, замычал от удовольствия.
— В утке самое вкусное не нога, а грудка, — заметил Бобылев, — нога у утки не то, что у курицы, — жесткая. Давай-ка я тебе положу то, что действительно вкусно. — Острием ножа он подцепил сочный крупный кусок, подставил под него тарелку, потом лезвием, будто лопаткой, наложил дымящихся яблочных долек, поставил тарелку перед Шотоевым. — Вот это то, что доктор Коган прописал. А булдыжку брось, соседской собаке скормим.
Шотоев послушно отложил недоеденную ногу в сторону, взялся за кусок, предложенный Бобылевым, впился в него крепкими зубами.
— Мы-ы-ы…
Некоторое время раздавались восхищенные вздохи, чавканье, мычание, стоны… Рябой поглядел умоляющими глазами на Бобылева, показал на пустой граненый стакан:
— А этого не будет?
Вместо ответа Бобылев приподнял одно плечо, красноречиво повел подбородком в сторону Шотоева: только, мол, с разрешения шефа.
— Не будет, — произнес Шотоев тоном, не терпящим возражений, в глаза его наполз холод. — В совковую пору тебя бы, Рябой, высадили за ворота без выходного пособия.
— Так то — совковая пора, — пробормотал Рябой, — она канула в прошлое. Следа даже не осталось. А новые времена — это новые нравы.
— Новые времена со старой дисциплиной, — жестко произнес Шотоев, — и лозунг у нас старый: «Пьянству — бой!» Пойдешь в отпуск — зальешься водкой хоть по самые уши… Если кто-то не согласен с этим совковым правилом, то… — Шотоев не сдержался, стукнул кулаком с зажатой в нем утиной костяшкой по столу, костяшка выскользнула из сжима и воткнулась в бок тарелки, — то тому человеку я не завидую.
Взгляд у Шотоева сделался беспощадным. Бобылев, на лице которого ничего не изменилось — как было оно угрюмым и сосредоточенным, так темным, недобрым и оставалось, — обхватил Шотоева за плечо, словно бы одобрял то, что тот несколько минут назад излагал, принюхался: а не попахивает ли от шефа коньяком?
От шефа попахивало. Здорово попахивало. И пил он, конечно, не какую-нибудь дешевую сивуху, сучок рыжего цвета, разливаемый в местных бойлерных по коньячным бутылкам, а пил настоящий «Арарат» по тридцать долларов за бутылку, который по вкусу и мягкости не уступает коньяку французскому.
Это что же, выходит, всем пить нельзя, а одному можно? Но ведь всякий шеф, командир, обязан быть примером, первым должен отказаться от спиртного… Ну Шотоев, ну чеченец с обсыпавшейся горы, с которой хорошо поливать долину мочой, — на лице Бобылева ничего не дрогнуло, хотя внутри вспыхнул недобрый огонь, — но Бобылев умел брать себя в руки не только в таких простых ситуациях, как эта, — даже тогда, когда внутри не оставалось ни одного спокойного места, все кричало, оглушало болью, тряслось и путь оставался только один — на кладбише, Бобылев справлялся с собою.
«Это чего же ты делаешь, с-сука, — глядел спокойно и доброжелательно на Шотоева, — позволяешь себе то, чего ни один вор в законе допустить не может? Неужели рушатся ценности, которые уважают во всякой зоне, где бы она ни находилась? А ведь рушатся, благодаря тебе и тебе подобным…»
Шотоев что-то почувствовал и насторожился.
— Ты чего?
— Ешь, ешь, — ласково проговорил Бобылев, — через две недели утки пройдут, охотничий сезон закончится и уже вряд ли удастся отведать такой еды.
— А зазимовать они у нас не могут?
— Могут. Но нынешняя зима обещает быть суровой, поэтому вряд ли они задержатся, уйдут дальше на юг, через море, — в Турцию, в Иран.
— Досадно. Такую еду употреблял бы каждый день. За нее никаких денег не жалко.
— Если, конечно, они шуршат в кармане, — не выдержав, вставил Рябой.
Шотоев даже не покосился в его сторону: Рябой был в их раскладе карт обычной «шестеркой», а Шотоев… Шотоев — «туз». Расстояние от шестерки до туза в любой колоде такое далекое и так трудно его преодолеть, что иные жизнь на это кладут и все равно дальше банальной восьмерки или девятки не уходят.
— Так это что ж, утка у нас на зиму совсем не остается?
— В теплые зимы, бывает, задерживается, сбивается в стаи на лиманах, а кормиться в темноте, уже вечером, летает на старые кукурузные поля.
Некоторое время молчали. Наконец Шотоев вытер носовым платком губы, протер блесткие от жира пальцы, бросил платок в опустевшее блюдо.
— Ну что, господа, поели? А раз поели, то давайте готовиться к новой операции.
— Снова тряхнем какого-нибудь разжиревшего Буратино? — спросил Пыхтин.
— Само собою разумеется… Но Буратино — мелкая цель, нам нужна цель покрупнее. Касса какого-нибудь предприятия или богатой конторы, где в день зарплаты привозят два мешка купюр.
— Плодоовощной институт, завод по производству галош, кредитный банк…
— Вот-вот. Это ближе к цели. — Шотоев достал из кармана пачку «Кэмел», выбил из нее одну сигарету и пустил пачку по кругу.
— Для большой операции у нас народу маловато, — произнес, как всегда, не к месту Рябой.
— Хватит. Раздуваться до размеров Таманской дивизии мы не будем. — Шотоев усмехнулся жестко. — Готовиться начнем теми силами, что у нас есть, а там посмотрим. Наша цель — сельхозинститут.
— Ныне это уже не институт — академия.
— Я там сегодня проезжал, оглядел окрестности — наши доблестные строители, как всегда, ремонт улицы затеяли. Это нам на руку.
— А именно? — заинтересованно спросил Пыхтин.
— Все очень просто. Машину с охранником, кассиром и деньгами можно пустить по объездной дороге, на объезде машину зажать.
— Хорошая идея, — сказал Пыхтин.
— Как у тебя дело с прапорами обстоит?
— Полная любовь, основанная на пиве, раках, черных сухариках и автоматах Калашникова.
— Надо бы взять с них последнее, что можно, и… — Шотоев сделал выразительное движение, проведя большим пальцем по кадыку.
— Нет проблем, — сказал Пыхтин.
— Не жалко людишек-то?
— Этих — нет.
— Это хорошо. Не дай бог, попадутся прапоры на какой-нибудь рядовой недостаче — мигом приведут к нашему порогу крутых дядек с погонами на плечах. Из госбезопасности либо из военной контрразведки.
— Канал только жалко, — Пыхтин неожиданно вздохнул, — заработал в полную силу и на тебе — обрыв.
— Канал, старик, придется искать новый. Собственная шкура дороже, чем прапоры-несуны. Они же явно заворовались, скоро стул из-под задницы командира полка вытянут и продадут. Вообще готовы продать все, что хочешь, даже пушки. Ладно, о прапорах потом. Сейчас для нас главное — касса сельхозинститута.
— Академии.
— Ну, академии. — Шотоев достал из кармана пиджака, аккуратно висевшего на спинке стула — ни одной морщинки не образовалось, — листок бумаги и ручку, золотой «гросс». — Значит, так… Ты у нас — самый неотразимый, самый молодой — самый, самый, в общем. — Он дотронулся до руки Пыхтина.
Пыхтин не выдержал, фыркнул весело.
— Ну и ну! Нет слов — душат слезы. Слова так и хочется списать на бумажку.
— Спиши, только не перебивай. Это невежливо — перебивать старших.
— Мама в детстве мало била, — вставил Бобылев.
— Твоя задача — найти в институте красотку, желательно, чтобы она работала в бухгалтерии, — и заарканить ее. От красотки требуется одно: сведения, по какому расписанию живет касса, кто ездит за деньгами, сколько человек и сколько привозят, как выдают деньги, какова сигнализация и так далее…
— Вопрос можно? — Пыхтин, как в школе, поднял руку.
— Можно.
— А зачем нам связываться с кассой, с помещением, если мы машину с деньгами решили брать на улице?
— На всякий, извини, случай. Вдруг придется брать все-таки в институте, в помещении? Вдруг что-то не склеится у нас либо у них? Тут надо прикидывать по формуле фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят… Брать кассу в помещении — это запасной вариант. Скорее всего, мы им не воспользуемся, но тем не менее он должен быть. Понятно?
— Так точно! — без улыбки, по-военному ответил Пыхтин.
— Тебе поручается следующее, — Шотоев перевел взгляд на расслабленного, с распустившимся, исковыренным оспинами лицом Рябого, — достать два дорожных знака. Один — «кирпич», второй — «объезд справа».
— А где я их достану? — неожиданно тупо спросил Рябой.
— Где хочешь! Украли, купи, сам смастери, закажи на заводе… Это твои проблемы. Но знаки должны быть. Ясно?
— Ясно, — нехотя пробурчал Рябой.
— Не слышу восторга в голосе.
— Все ясно. Знаки я украду, — сказал Рябой.
— Радости в голосе по-прежнему не слышно… Но теперь хоть что-то можно разобрать. Тебе задание, санитар. — Шотоев повернулся к Лапику, поморщился презрительно. Проверь все оружие. Чтобы у каждого ствола был глушитель. Громкая стрельба днем в городе нам совсем ни к чему. Хлопки должны быть, как у детских игрушек — чтобы мухи не пугались. Задача ясна?
— Угу. — Лапик покорно наклонил голову.
— Теперь драйверы. — Шотоев вначале посмотрел на Федорчука, потом на своего брата, на Кешу. — Казбек, тебе тоже придется посидеть за рулем, хороших водителей у нас не хватает.
Выходит, Кежа, он же Кеша, был не только Иннокентием, но и Казбеком.
— Раз надо — значит, надо. Считай, что я уже нахожусь за рулем. Проверьте машины. Моторы должны быть отрегулированы так, чтобы машина вылетала из-под зада: нажал на педаль газа и она — фью-ють!… По-самолетному. Аккумуляторы чтоб стояли новые, бензина было под завязку, под верхнюю нарезку пробки.
— Будет сделано, брат, — неторопливо произнес Кеша, — мы с Димой постараемся.
— Машины у нас будут работать как часы, — пообещал Федорчук.
— Они и так работают как часы, — сказал Кеша, — но будут работать еще лучше.
— Ну а мы с Юрием Георгиевичем, — Шотоев покосился в сторону Бобылева, — займемся отработкой деталей операции. За нами, как говорили во времена недоразвитого горбачевского социализма, — общее руководство. — Шотоев потянулся к пиджаку, достал из бокового кармана еще один платок, вытер руки. Понюхал пальцы. — Стойкий дух дичи не выветривается. Так будет всегда.
— Вымой руки хорошим мылом — будешь благоухать пуще прежнего, — сказал Бобылев.
Шотоев вытер руки еще раз, хотел выбросить второй платок, как и первый, в тарелку, но передумал, скомкал его и пробормотал тихо:
— Пойдем перекинемся парой слов.
Бобылев молча поднялся со стула.
У Шотоева имелся отдельный кабинет — угловая светлая комнатка с простым столом, стоящим у стены, и большим настенным календарем, на котором был изображен величественный парусник, освещенный слабым северным солнцем. На пол была брошена старая вылезшая медвежья шкура, которая, несмотря на лысые проплешины, придавала комнате обжитой вид. Здесь же стояли и два глубоких, с широко расставленными низкими ножками кресла.
— Садись. — Шотоев указал пальцем в одно из кресел. Из стола достал бутылку коньяка. — Что положено кесарю — не положено слесарю. Будешь?
Бобылев отрицательно покачал головой:
— Не с руки как-то.
— Ну смотри. А я малость глотну. — Шотоев отхлебнул прямо из горлышка, занюхал коньяк рукавом и сунул бутылку в стол.
— Ты насчет кассы принял окончательное решение? — спросил Бобылев.
— А почему бы и нет? Нам надо обязательно выйти на крупное дело. Хватит заниматься мелочевкой.
— Опасно. — Подумав немного, проговорил Бобылев, помял пальцами левое, мясистое, смешно оттопыренное ухо, потом помял другое ухо и пожаловался угрюмым тоном: — В сон клонит, совладать с собой не могу.
— Погода такая… К зиме. Скоро совсем паршиво станет. А что — если помять уши — помогает?
— В ушах много нервных окончаний. Массаж бодрит, разогревает.
— Значит, ты считаешь, что брать большую кассу — опасно? — Шотоев, покряхтев немного, уселся в кресло напротив.
— Без предварительной подготовки опасно, — уточнил Бобылев. — Нам неплохо бы еще пару надежных людишек притянуть к делу. А?
— Это по твоей части. Займись!
— Займусь, — пообещал Бобылев.
— Для начала нам все равно надо тряхнуть какого-нибудь богатого дурачка, — сказал Шотоев, — чтобы народ не застаивался.
— За этим дело не станет. Адреса есть. Что же касается кассы, ты пойми, Султан, у хорошей кассы надежная охрана стоит, коблы со стволами, организация, которую мы можем не одолеть… Мы же будем иметь дело с государством. Я, например, раньше никогда не играл с государством в азартные игры.
— Я тоже, — сказал Шотоев, — только государства-то того уже нет. То, что есть ныне, — не государство. Обычная творожная масса, в которую натыканы бумажные демократические флажки.
— Есть не только бумажные флажки, — добавил Бобылев, — есть целые флаги.
— Что ты предлагаешь?
— Не спешить. Предлагаю также купить пару торговых киосков, поставить их в городе — пусть там крутится товар, пусть жирок капает в таз.
— Об этом я тоже подумываю. Нам во всех случаях жизни нужна легальная отмазка. Мы — нормальная контора, занимаемся тем, чем занимается вся Россия, — торгуем… Киосками я займусь сегодня же.
— И товаром, — подсказал Бобылев.
— Естественно. Киоски не могут стоять пустыми, это будет слишком подозрительно.
— И люди, люди, Султан. Нам еще нужны люди. Особенно для кассы… Чем больше будет людей — тем лучше.
Шотоев, прерывая собеседника, нервно замотал в воздухе пухлой, покрытой черным волосом рукой.
— Мы же договорились… Ты подбираешь людей, — ты, а не я, — а я их оформляю.
Бобылев вздохнул, нагнулся, помял пальцами волос, вылезающий из медвежьей шкуры, покачал головой.
— Чего смотришь? — не выдержал Шотоев. — Этой шкуре лет тридцать, не меньше.
— Меньше. Не более десяти лет. Обработана слишком кустарно — мукой, без дубителей, потому и облезает. — Бобылев выдернул из шкуры несколько ворсинок, рассмотрел их. — Не наш медведь. Из Сибири привезен. Либо вообще с Камчатки.
— Вполне возможно, — качнул головой Шотоев, — но, согласись, не будь здесь этой драной шкуры, у комнаты был бы совсем голый вид.
— Шкуры всегда украшали жилье. Одно плохо — дух от них тяжелый. Слабые люди, особенно женщины, задыхаются.
— Но женщин у нас пока, слава аллаху, нет. — Шотоев подумал о Цюпе, насмешливо сузил глаза…
— А в палатках кто будет работать? Надо баб искать.
— Мужчины тоже работают, — сказал Шотоев. — Куда ни глянь — всюду молодой хлам с университетскими значками. Торгуют водкой, губной помадой, вазелином и «сниккерсами». Получается это у них очень даже успешно.
— Но все равно лицо всякой торговли — женщина. — Бобылев скатал медвежьи волосы в крохотный пружинистый комочек, швырнул его в пепельницу. — А насчет медведя… Надо бы в горы собраться, там завалить мишку. Шкуру — отдать на завод, пусть там выделают мишку. Совсем другой коленкор будет.
— Сейчас-то на медведя еще рано, наверное?
— Сейчас рано, мишка пока орехи с жёлудями трескает, но скоро заляжет в берлогу, вот тогда сковырнуть будет в самый раз.
— Знакомства с егерями у тебя есть?
— Кое-какие есть. — Бобылев покосился в окно, на серую тяжелую ветку, украшенную несколькими полузасохшими крупными листьями, вздохнул: — У меня отец когда-то егерем работал.
— У тебя отец еще живой? — удивился Шотоев, запоздало сообразил, что вопрос его бестактен, может обидеть Бобылева, но тот не обратил на бестактность никакого внимания, ответил спокойным, хрипловатым невыразительным голосом:
— Живой.
— Ты никогда о нем не говорил, поэтому я так и… — Шотоев сделал рукой несколько скачущих сложных движений, — в общем, извини, если задел тебя…
— Нет, не задел.
— Когда пойдешь на медведя — возьми меня с собой.
— Договорились.
— Ружье мне надо покупать? Сейчас появилось много хороших ружей. «Ремингтон», «винчестер», «маверик»…
— Не надо. У отца есть пара убойных берданок — с армейским карабином только могут сравниться.
— Берданка — это старое оружие.
— Старое, Султан, не значит плохое.
— Да потом, оружие, как женщина, должно принадлежать одному человеку.
— Купи «винчестер», в конце концов. Семизарядный… Если, конечно, тебе деньги некуда девать.
— Но лишнее ружьишко-то никогда не помешает?
Бобылев, продолжая смотреть в окно, на неподвижные печальные листья, уже мертвые, — их ничто не может оживить, — потянулся с ленивым хрустом, зевнул, помял пальцами уши.
— Спать хочется.
— Пойди в красный уголок, всхрапни немного.
Красным уголком они по старой советской памяти называли комнату отдыха, где стояли две тахты, застеленные новыми шерстяными пледами, а на тумбочке красовался двухкассетный магнитофон «Панасоник», привезенный Шотоевым из Москвы.
— Когда думаешь взять большую кассу? — спросил Бобылев.
— Где-нибудь через месяц.
— У тебя, Султан, к милиции ведь подходы имеются… Есть там свой человек?
— Есть, — нехотя ответил Шотоев.
— Что там, в ментовке, говорят про убитого гаишника и двух этих самых… автовладельцев?
— За этим я слежу очень внимательно. И информатор мой следит…Представь себе — ничего. Тихо, как в детском саду после дизентерии.
— Что, даже никто не колыхнулся? Ни один начальник при полковничьих погонах не почесал себе носа?
— Представь себе.
— Быть того не может! — Бобылев не сдержался, удивленно вскинул брови.
— Как видишь — может.
— Даже обидно. Заелись менты! Совсем мышей не ловят.
— Это хорошо, что не ловят. А потом, чего ты удивляешься? При нынешнем беспределе, когда взрывают троллейбусы, вагоны метро, междугородные автобусы, самолеты, когда мертвые каждый день ложатся штабелями на асфальт, вряд ли какой-нибудь старший лейтенант Пупкин и сержанты Попкин и Пипкин будут воевать с нами. Не до того!
— Дожили власти!
— Властям на все наплевать. Клич брошен, из самой Москвы прилетел: «Воруй, ребята!» Вот они и стараются. А милиция — в первую очередь, поскольку милиционеры всегда, еще в совковую пору, имели нечистые руки, хотя и считались представителями власти.
— Выходит, тихо, как в склепе?
— Тихо.
Это действительно было хорошо: если в милиции не бьют тревогу, не суетятся, не выстраивают на дорогах кордоны — значит, все в порядке. Милиция стала другой. Впрочем, она и в горбачевскую перестроечную пору была другой, уже тогда давала сбои и работала на тех, кто платил больше. Да потом, старых опытных сыщиков постарались из милиции убрать — под видом их неблагонадежности, верности старым идеалам, — на место их поставили благонадежных демократов, у которых в каждом глазу было нарисовано по трехцветному флагу.
Эти ребята и постарались превратить милицию в общество любителей зеленых купюр. Члены этого кружка могут и любое уголовное дело закрыть, и из тюрьмы кого надо выпустить, а какого-нибудь невиновного дурака, если он мешает, определить на освободившееся место.
Таковы правила игры, принятые нынешней властью. И чем дольше эти правила проживут, тем лучше. Но самое лучшее — это чтоб милицейские погоны видеть только в музее, под стеклом на витрине…
Раз в милиции тихо, раз шотоевский наводчик молчит — значит, все в порядке, можно продолжать работу дальше.
Бобылев молчал. Шотоев тоже молчал: он прикидывал, где же лучше поставить торговые палатки? По деньгам, которые они сейчас имели, палаток можно было ставить не две, а пять.
Но куда их определить? Город хоть и большой, но слишком уж разбросан, в нем много мертвых мест, где не то чтобы палатку — сортир даже не поставишь: никто никогда туда не заглянет…
Вокзалы — железнодорожный и автобусный, — заняты, там своих торгашей, прикормленных, полным полно, палатка гнездится на палатке, аэропорт тем более занят и находится в таких жестких руках, что у Шотоева нет ни одного шанса туда протиснуться — взорвут вместе со всеми палатками, машинами и товариществом с ограниченной ответственностью.
Лицо у него приняло обиженное выражение — незнакомое, раньше кавказец никогда не выглядел так, Бобылев это выражение засек, подивился про себя, но вида не подал. Лишь зарубку в мозгу сделал: чеченец этот тоже, как и всякий другой человек, слаб, — и наверняка наступит в их общей жизни момент, когда этой слабостью придется воспользоваться.
Лицо Шотоева прояснело, в глазах появились обрадованные блестки, он глянул в упор на Бобылева, и тот быстро отвел взгляд в сторону. Внутри появилась досада, что Шотоев поймал его, ухватил взгляд рукою, наступил на ногу, но эта длосада была недолгой.
А Шотоев, кажется, нащупал место, где можно поставить две или даже три палатки. Это — центральная городская больница, в которой раньше лечились партийные тузы, а сейчас поправляют здоровье новые русские. Шотоев был знаком с заместителем главного врача — жадным до денег человеком средних лет, говоруном и любителем симпатичных медсестричек.
Палатки, которые стоят на территории любой больницы, даже далеко от центральной, в самих больничных корпусах, обычно приносят повышенный доход. Это Шотоев знал по Харькову, по Чимкенту и их городским больницам, где ему довелось лежать. Простая вода, какая-нибудь «Вера» или ключевая, набранная в лесном источнике, тоник фирмы «Швепс» и обычный малиновый напиток, разведенный из порошка, стоят в больнице в полтора раза дороже, чем в городе. Шотоев поднялся из кресла.
— Я, кажется, знаю, где мы поставим наши палатки, — сказал он.
— Где?
— Позже скажу. Вначале надо договориться. Когда договорюсь, тогда и скажу.
Через несколько минут Шотоев уехал. Достойных больниц в Краснодаре было несколько, самая главная располагалась в новеньких, пахнущих строительным раствором корпусах, — как ни странно, едкий запах медицинских снадобий не мог одолеть этот крепкий дух, — в ней Шотоев и рассчитывал закрепиться.
Заместителем главврача в этой больнице работал знакомый Шотоеву человек — Аркадий Аркадьевич Ривкин, улыбчивый, золотозубый, благоухающий французским парфюмом; Шотоев быстро нашел его кабинет, постучал в дверь.
— Войдите! — разрешил властный сильный голос.
Шотоев вошел. Кабинет у Ривкина был просторный, в картинах — преобладала акварель, виды Туапсе и Джубги, морских камней, гор и кружевнистого прибоя, картины были плотно развешаны на стенах, почти впритык друг к другу, как на выставке, где мало места и каждый квадратный сантиметр площади очень дорог; мебель в кабинете стояла современная, дорогая.
— Ба-ба-ба! — забасил Ривкин, поднимаясь с места. — Кого я вижу!
— Здравствуй, мой дорогой Аркадий! — Шотоев шагнул к Ривкину, легонько обнял, приложился щекой к его щеке. — Давно не виделись!
— Да уж… Со времен Полтавы и покоренья Крыма. Я, честно говоря, думал, что ты в Чечне находишься, каким-нибудь полком у Дудаева командуешь…
— Нет, война — это не для меня. Я — человек штатский, мирный, даже автомат на плече носить не умею.
— Ну и слава аллаху, что ты здесь, а не там. Там, я думаю, и без тебя, Санечка, разберутся. — Ривкин звал Султана Шотоева Санечкой и было сокрыто в этом имени что-то домашнее, теплое, Шотоеву показалось даже, что уменьшительное «Санечка» пахнет горячими пирожками, так памяными по школьной поре. — Нечего там тебе, дорогой, делать. Я правильно говорю?
— Правильно.
Ривкин подошел к большому лакированному шкафу, изнутри задернутому шторками, распахнул его. В шкафу стояли бутылки. Много бутылок. Чего тут только не было! Виски разных сортов от «баллантайза» и «Джонни Уокера» с красной и черной этикетками до дорогого «Чиваз Регала», водка от шведского «абсолюта» до обычной пшеничной «На троих», производимой в Карачаево-Черкесии, коньяки не менее двенадцати марок, вермуты «Мартини» и ликеры разных фирм — лимонные, перечные, смородиновые, стояли даже две пузатые, похожие на черные ядра бутылки «уникума» — венгерского бальзама.
— Чем тебя угостить?
— И сколько же тут бутылок? — Шотоев, еле сдерживая изумление, обвел рукой алкогольное богатство.
— Не знаю, не считал. Штук двести, наверное.
— Ничего себе коллекция!
— Все — подарки.
— Ты же зам главного не по хирургической части, насколько я знаю, а по хозяйственной…
— Главный хирург больницы передо мною — тьфу, — сказал Ривкин, — плюнуть и растереть. Для того чтобы лечь в больницу, на тот же хирургический стол, к кому идут, как ты думаешь? К нему или ко мне?
— Думаю, что к тебе.
— Правильный ответ. И в зубах обязательно держат посудину с яркой этикеткой. Выбирай любую. За правильный ответ я угощаю.
Шотоев выбрал бутылку «Джонни Уокера» с черной этикеткой.
— Молодец, знаешь толк. Блэк лейбл выбрал, — похвалил Ривкин. — А теперь садись, рассказывай, с чем пришел?
— Не люблю слово «садись», — рассмеялся Шотоев, — его и так можно понимать и этак. Ты это слово, наверное, тоже не любишь?
— Не люблю. — Ривкин, как и Шотоев, тоже рассмеялся. Смех у него был дробный, ликующий, чувствовалось, что этот человек обожает жизнь, доволен собою и своими успехами, знает вкус в еде, в питье и одежде, и со словом «садись» знаком только с одного бока — с бытового. Но жизнь, она ведь такая, что в ней всякое может случиться. Все течет, все изменяется…
Шотоев сел в кресло, подкинул в ладони бутылку «Джонни Уокера».
— Когда напиток хороший, его даже в руке приятно держать.
— Так оно и есть.
— Дело у меня вот какое… Сложного в нем ничего нет, но пошурупить немного мозгами надо.
— Можем пошурупить вместе.
— Как ты отнесешься к тому, если я у тебя на территории больницы поставлю пару-тройку торговых палаток?
— Как отнесусь? Пока не знаю.
— Больным ведь все время требуется что-нибудь купить — то кефир, то бритвенный прибор, то губную помаду, то пакет сока, то бутылку водки…
— Водку нельзя! — Ривкин мелко и радостно засмеялся.
— Но ведь больные — живые люди… А выходить в город, скакать на одной ноге за три-четыре квартала — это же неудобно… негуманно, Аркадий.
— Одноногих у нас — раз, два и обчелся.
— Я имею в виду, что всякий больной человек — это всегда усеченное здоровье, уполовиненное… Если две ноги уполовинить — получится одна, так и со здоровьем. А больным твоим надо создать комфорт, они должны знать — если чего-то нет в тумбочке, это можно купить за дверью, в палатке. Согласен?
— В общем, да.
— Тогда повторяю вопрос: как ты относишься к моей идее?
— Я же сказал: пока не знаю.
— Почему?
— Если ты мне выложишь за каждую палатку по пятьсот долларов — я не соглашусь, если заплатишь две тысячи, скажу: «Я — одобрям-с!»
— Две тысячи — за все?
— Две тысячи — за каждую!
— Стари-ик, мы же давние друзья…
— Дружба дружбой, а картошечка врозь. Это еще в Великую Отечественную войну так было установлено. Имей в виду: если бы ты не был давним моим корефаном, я бы с тебя не две тысячи взял за каждую точку, а пять.
— Ну давай хотя бы на полутора тысячах сойдемся.
— Не-а. — Ривкин немо потряс ладонью, будто ухватился рукой за горячую сковородку. — Народ не поймет. У меня же и начальство есть, а оно тоже имеет хорошее зрение. Понимаешь меня?
— Увы, более чем…
— А уж об аппетите я не говорю.
— Значит, «сконту», как это принято у итальянцев, мне не получить?
— Не-а, — доброжелательно произнес Ривкин, снова рассыпался дробным радостным смешком.
Скидку Шотоев все-таки получил, иначе он не был бы Шотоевым: сошлись на тысяче семистах пятидесяти долларах, меньше Ривкин брать не мог.
— И то лишь ради тебя, — сказал он на прощанье Шотоеву, — другому пришлось бы заплатить по пять штук «зеленых» и ни цента меньше… К больнице давно подбираются коммерсанты, стараются закинуть свой бредень, да я не даю. Ты — первый, кому это удалось.
Шотоев улыбнулся скромно — не верил он Ривкину. Расплатился деньгами, взятыми в квартире Попондопуло. Деньги никакой кровью не пахли. Они вообще ничем не пахнут. От них лишь исходят токи благополучия, а аромата — никакого.

Глава тринадцатая

Самое вкусное, что появилось в последнее время в краснодарских магазинах — ножки Буша, американские окорочка, посылаемые в Россию едва ли не по ленд-лизу — программе помощи времен Великой Отечественной войны, и Пыхтин, когда приходил в магазин, обязательно брал себе килограмма полтора копченых куриных окорочков.
Он мог съесть эти полтора килограмма за один раз — такие душистые, вкусные, мягкие были ножки Буша, — с языком проглотить можно. Жаль, он ничего ныне не пьет, — совсем перестал пить, — а то с водочкой окорочка проскакивали бы еще лучше.
Магазины ныне какие-то странные пошли: среди душистых колбасных кругов можно было увидеть то, чего не было раньше в продуктовых магазинах — цветастые пачки с рисунчатыми женскими колготками и полиэтиленовые флаконы с жидким мылом, полосатые мужские майки а ля «морская тельняшка» и трусы с присохшими к ним пятнами яичного желтка, рядом с мешками сахара может стоять пара ящиков гвоздей, а в углу, в будке, окованной железом, — примоститься меняла.
За хорошую мзду меняла превращал рубли в доллары, и наоборот, доллары в рубли.
Пыхтин приоделся, купил себе кожаную турецкую куртку из мягкого, как шелк, нежного и крепкого материала; турок, невесть как очутившийся со своим товаром в Краснодаре, весело мял кожу пальцами и без конца повторял: «Силк ледер… силк ледер…» Иногда добавлял еще несколько слов.
Одна из женщин, остановившаяся ради интереса около носатого черноусого продавца, перевела:
— Кожа-шелк, изготовлена по французской технологии. Очень прочная, стирается обычным мылом, никакие пятна к ней не пристают — кожа-шелк пропитана специальным составом.
— Стирается обычным мылом? — удивленно спросил Пыхтин.
— Говорит, что так.
— Кожа ведь от воды и мыла дубеет.
— Вот такую прекрасную технологию разработали французы: кожа должна дубеть, становиться каляной, как фанера, а она не дубеет…
Пыхтин приоделся, купил себе куртку. Кожа действительно была превосходной, а вот покрой — не очень, исполнение грубое, строчки кривые, словно за швейной машинкой сидел не человек, а нетрезвый верблюд. Тем не менее Пыхтин был доволен покупкой — качественная кожа покрывала все недостатки.
У колбасного прилавка выстроилась небольшая очередь. Перед Пыхтиным стояла кругленькая, похожая на колобок невзрачная девица с конопушками, рассыпанными по всему лицу. Пыхтин знал про эту девицу все — и в каком году она родилась, и кто у нее папа с мамой, и какие оценки она получала в школе, и вообще, как предпочитает жить, что ест, что пьет и с кем знакома?
Работала эта девица уборщицей в бухгалтерии сельскохозяйственной академии, драила полы в пяти комнатах этого, обеспечивающего сытность вуза отдела, стирала пыль со столов и подоконников и имела доступ в святая святых — в кассу.
Звали девушку Лизой, фамилия ее — Фирсова. Незамужняя, двадцати двух лет от роду, бывшая студентка педагогического института, отчисленная за неуспеваемость.
Жила Лиза в однокомнатной квартире, имела ребенка — трехлетнего Ромку. Кто был отцом Ромки, похоже, не знал никто и уж тем более — сама Лиза. Ромка был дитем лихой ночи, когда на одной постели резвились сразу пять человек: двое женщин и трое мужчин.
Пыхтину было интересно, что же купит Лиза. Сам он знал, что купит себе, — копченые ножки Буша, очень аппетитные, истекающие соком, с коричневато-золотистой кожицей, рождающие желание немедленно усесться за стол.
К прилавку тем временем подошел парень неопределенного возраста — от семнадцати до сорока пяти, налитый буйной силой, с мощной шеей и тугими щеками, уверенный в себе самом, в своих мышцах, ни на минуту не сомневающийся в своей исключительности: типичный продукт горбачевской перестройки, человек с мускулами взрослого мужчины и неокрепшими мозгами двоечника, застрявшего в шестом классе сельской школы. Плечи парня были обтянуты новенькой замшевой курткой.
«Подрабатывает. Морды должникам бьет, — понял Пыхтин, — либо папа — крутой предприниматель с толстой мошной, ничего для сынка не жалеющий… Тьфу! Вообще-то, парень этот — совсем рассупоненный».
Парень оглянулся на дверь, оттуда выступили еще двое, такие же плотнотелые, хорошо накормленные, тугощекие (щеки видны со спины), с вялыми, без блеска, пресытившимися глазами, — такие глаза бывают у людей, которые считают, что от жизни они взяли все, — командно махнул им рукой: сюда, мол.
«Сейчас что-то будет, — Пыхтин переступил с ноги на ногу, ощутил некий внутренний зуд, — сейчас что-то будет…»
— Ну-ка, бабка, посторонись, не видишь, что ли, — люди собрались сделать покупки. — Первый парень легко отодвинул в сторону сухонькую низкорослую старушку с костлявым, похожим на крепко сжатый кулачок лицом, стоявшую перед Лизой. — Эй, подруга, — позвал он продавщицу, — наруби нам колбасы пару килограммов, копченых курей сгороди столько же, — он ткнул пальцем в ножки Буша, украшавшие витрину, — сыра наскобли килограмма два…
— Куриные будылки — последние, — сказала продавщица, отодвинула в сторону прозрачную витринную дверцу, — два кило не наберется…
— Ну, тогда давай, сколько наберется, — сказал парень, сделал выразительный жест, будто подсек крупную рыбу, — выволакивай на белый свет…
— Килограмма полтора… кило шестьсот от силы, — сказала продавщица, с головой забираясь в витрину, — больше не наскребу.
Забрать «последние ножки Буша» и не оставить ничего? Ну уж, дудки!
— Эй, корешок, а как насчет того, чтобы встать в очередь? — тихим ровным голосом поинтересовался Пыхтин.
Парень на него даже глазом не повел, будто Пыхтина вообще не было в магазине. Спутники его тоже не посчитали нужным услышать Пыхтина: ведь их было трое, а Пыхтин — один. Хоть и здоровый он, лоб под потолок, а — один. Даже если он окажется чемпионом мира по боксу, а все равно проиграет: один против троих — не воин.
— Собирай, собирай курей, не обращай внимания на вонь толпы, — велел первый парень продавщице, испуганно округлившей глаза под выпуклым витринным стеклом. Мотнув головой согласно, продавщица быстро заперебирала руками, хватая куриные ноги за булдыжки и складывая их в полиэтиленовый пакет, протянутый парнем.
Один из пришедших, стоявший ближе всех к Пыхтину, наконец повернул к нему полное надменное лицо и нехорошо шевельнул нижней челюстью.
— Я кому сказал — встань в очередь, — повысил голос Пыхтин, но и это не возымело действия, продавщица выловила из витрины все «ножки Буша», скрутила полиэтиленовое горлышко в узел и положила пакет на весы.
— Не обращай внимания, подруга, — сказал парень продавщице, — я сейчас во всем разберусь… Лично.
Пыхтин не удержался, усмехнулся и, выбросив перед собой длинную руку, ухватил парня за аккуратное белое ухо и оттащил от прилавка.
— Я же сказал тебе — встань в очередь!
Парень запоздало, растерявшись от неожиданности и хамства, которое допустили по отношению к нему, взвыл, закашлялся — в глотку ему попал воздух, Пыхтин отпустил ухо, и парень, изогнувшись всем телом, будто рыба, совершил прыжок в сторону, чуть не упал, но не упал и просипел своим спутникам:
— А ну, превратите его в отбивной шницель!
Первым на Пыхтина бросился грузный, словно троллейбус, детина с выпуклыми, в усталых красных прожилках глазами — видать, в карты резался несколько ночей подряд, тискал длинноногих девок-лосих, пил водку, — у него не только глаза, но и дыхание, и поступь, и движения были усталыми, он вообще изнемогал от этой жизни, — в глазах его возникло тупое удивление.
Он даже представить себе не мог, что кто-то может поднять руку на него или на кого-то из его друзей. Удивление сменилось слабым, далеким, спрятанным на самом дне глаз сожалением — он жалел Пыхтина.
«Ну что тебе, дураку, стоило промолчать, потерпеть три минуты, подождать, когда мы отоваримся, а потом, не возникая на поверхности, не пуская пузырей, отовариться самому? — было написано в его сожалеющем взгляде. — Но нет, не захотел парень, решил поискать на свою задницу приключений — и нашел. Кто ищет — тот всегда находит. Эх, парень, парень… Теперь ведь всю жизнь будешь сидеть на уколах, микстурах и порошках».
— Йй-эх! — заводясь, воскликнул троллейбус и довольно ловко для своего грузного откормленного тела развернулся боком и нанес Пыхтину удар ногой.
Удар был сильным, грамотным, если бы он достиг цели, Пыхтина перебросило бы через стеклянную витрину на коробки с печеньем и нераспечатанные мешки, испещренные испанскими надписями — кажется, это был тростниковый сахар-песок, но Пыхтин ушел от тяжелого удара влево, перехватил на лету ногу парня и резко дернул вверх.
Троллейбус сдавленно охнул, будто у него перехватило дыхание, и всем своим тяжелым телом грохнулся на грязный, в окурках и подсолнечной шелухе, заплеванный пол — приложился так, что дрогнула земля, а стекла на электрических плафонах магазина зазвенели, задзенькали, затылком он также ударился о твердый холодный пол. Послышался чугунный хлопок, будто у парня раскололась черепушка, и он потерял сознание.
А на Пыхтина уже шел второй — такой же могучий, напористый, злой, с крепко сжатыми, жидкого серого цвета глазами и спекшимся от жажды ртом. «Грузовик. Все трое в одной компании бражничали, — определил Пыхтин, — жизнью наслаждались». За грузовиком горой высился очухавшийся командир с появившейся на мочке уха кровью, — Пыхтин надорвал ему ухо, — с перекошенным от боли ртом.
— Йй-эх! — воскликнул второй из нападавших, становясь наизготовку.
Пыхтин чуть отодвинулся от него, выставил перед собой руки, краем глаза засек, где находится Лиза Фирсова. Широкоплечие мясистые парни-быки — это ерунда, главное — не упустить Лизку.
Нападавший качнулся на согнутых ногах влево, Пыхтин автоматически ушел вправо, парень переместился вправо, Пыхтин ушел влево.
— Ну, давай, давай, лягушка, прыгай! — подразнил парня Пыхтин. — Шустрей вертись, грузовик!
Сзади на грузовик наваливался командир, — отделенный, если перевести на армейский язык, он поддалкивал подопечного, замутненным от боли и злости взглядом не видел того, что видел подопечный, потому и был так нетерпелив, потому так и жаждал расправы. — Вышиби ему ногой мозги, а заодно и все зубы, — подогнал он подопечного. — Ну, чего телишься?
У того щеки не то чтобы красными стали, они налились густым помидорным соком, глаза опасно сжались, сделались узкими, жгучими, из них посыпался полыхающий огонь, — парень распалил сам себя, да и его «отделенный» постарался, — он напружинился, надвигаясь на Пыхтина.
«Ти-ихо! — скомандовал себе Пыхтин. — Спокойно. Чем спокойнее — тем лучше. И бровастый, задастый, щекастый мужичок этот будет сейчас плавать в бочке с селедкой…»
— Ну-ну, дрипупончик! — подогрел он парня, невесть в каких закоулках памяти отыскав замысловатое слово «дрипупончик». — Налетай — подешевело!
Парень этот, — настоящий грузовик, такой же неукротимый, — не выдержал, взвыл и кинулся на Пыхтина. Он был опытнее первого нападавшего, умел бить и ногой и рукой одновременно, заряд физической мощи у него был большой, Пыхтин подпустил его поближе, точно рассчитав миги, потом резко ушел в сторону, пропуская парня в разящем, страшном движении прямо на прилавок, — тот по инерции проскочил вперед, он не способен был остановиться, и Пыхтин вдогонку, придавая тяжелому телу налетчика ускорение, нанес удар кулаком по затылку. Бил, как молотом, изо всей силы.
Парень громоздкой грузной рыбой перемахнул через прилавок, даже ничего не смел — так быстро проскочил, будто спортсмен на тренировке, воткнулся головой в мешок с испанской маркировкой, ноги его взметнулись вверх, один ботинок носком зацепился за полку, и неудачливый спортсмен этот так и остался лежать в раскоряченном виде, изображая из себя огромного краба.
Очнется он нескоро, если вообще очнется, — может вообще стать дурачком, у которого в мозгах уже ничего, кроме воздуха, не будет. Ответственности Пыхтин не боялся, у него были свидетели и прежде всего Лиза Фирсова: эти ребята-быки нападали на него, а он всего лишь защищался… Его хотели убить, а он не хотел быть убитым, поэтому все взятки с Пыхтина гладки.
Да и вряд ли милиция будет заниматься этим делом — наверняка налетчики находятся у нее на учете, как члены какой-нибудь ОПГ — организованной преступной группировки, поэтому спишет их и этим дело закончистся.
— Ну-ну, теперь твоя очередь, — повернулся Пыхтин к старшому, которого не выпускал из вида ни на секунду, даже в те миги, когда он стоял к нему затылком, — видел этого быка и затылком. — Давай, давай, подходи ближе, пердюпафнутчик. — Он снова употребил смешное словцо, оно словно бы возникло и само по себе соскочило с языка. — Чего побледнел-то? Когда втроем на одного — не бледнел, а как один на одного — сразу побледнел?
Парня было не узнать. Пышные мясистые щеки его обвяли, сделались восковыми, словно у покойника, на лбу появились крупные капли пота.
— Не надо, — попросил он сиплым мальчишеским голоском. А это действительно был мальчишка, — особенно лицом, безмозглый пацаненок, которому надо еще ходить в школу и набираться там разных мелких мудростей, — телом же был взрослый мужик, немало съевший в своей жизни жирных пирогов и блинов со сметаной. — Не надо, дяденька…
— Чего не надо?
— Драться не надо. Я больше не буду. — «Пердюпафнутчик» жалобно схватился за окровяненное ухо и плаксиво сморщился. — Бо-ольно!
Пыхтин вздохнул и отвернулся от парня, обвел пальцем ножки Буша, лежавшие на весах:
— Сколько здесь?
— Ровно два килограмма.
— Беру, — сказал Пыхтин и, порывшись в карманах, выложил на прилавок деньги, глянул косо на старушку с Лизой, собираясь перед ними извиниться за взятую вне очереди еду — в магазине могла появиться милиция, а встречаться с милицией все-таки не хотелось, — как вдруг почувствовал спиной, лопатками какое-то опасное движение сзади, стремительно нырнул вниз, присел, развернулся и в то же мгновение увидел взнявшееся над собой грузное тело… Пыхтин повалился на пол и, вздернув правую ногу, что было силы ударил налетчика в пах, в то самое место, которым всякий мужчина привык гордиться. Затем, приподнявшись чуть, становясь на лопатки — для упора, — ударил парня второй ногой в лицо.
Тот взвыл, — на лету, взметнувшись в воздух, приложил ладони к раздробленным зубам и плашмя, спиной вниз, повалился на пол в сторону двери.
Пыхтин стремительно вскочил. Парень лежал на полу у двери, прижимая одну руку к разъему ног, другую ко рту, и выл. Пыхтин, разом потеряв к нему интерес, учтиво поклонился продавщице — научился этому у Шотоева, — подхватил прозрачный полиэтиленовый пакет, набитый копчеными куриными ногами, и стремительно покинул магазин.
На улице встал за куст яркого красного цвета, с которого, странное дело, еще не облетела листва, держалась, — и замер: надо было дождаться Лизу Фирсову.
Вначале из магазина выскреблась сухонькая старушка и, проворно семеня ногами, понеслась по асфальтовой дорожке, кропоча себе на ходу под нос:
— Это надо же, чего на белом свете творится! Люди с ума посходили, начали открыто калечить друг дружку… А!
Пыхтин не выдержал, усмехнулся: «Творится. То ли еще будет!» Через несколько минут из магазина выбежала Лиза. Пыхтин вышел из-за куста. Лиза, увидев его, остановилась.
— Продавщица милицию вызвала? — спросил Пыхтин.
— Только что.
— А я, грешным делом, думал, что она вызвала ее, когда я драться с этими людьми начал, надавила ногой на кнопку — и все.
— Да нет у нее никакой кнопки.
— Точно нет?
— Дай лучше закурить.
— Сигареты у меня отсутствуют, но это дело поправимое. Подожди, сейчас куплю в киоске. — Пыхтин двинулся к жиденькому ларьку, торгующему газетами, но, видать, в нем все было жиденькое, не только хлипкие стены, и Лиза недовольно сморщилась:
— В этом киоске ничего, кроме «Дымка» не бывает. За «Дымок» спасибо, но я эти сигареты не люблю.
— В другом киоске купим другие сигареты. Нет проблем! Тебя как зовут?
— Элизабетт, — произнесла Лизка смачно, специально подчеркнув два «т» в окончании имени, — папа с мамой назвали так в честь американской актрисы Элизабетт Тейлор.
Тут Лиза Фирсова, честно говоря, малость загибала: мать у нее была, а отца не было, — как нет отца и у ребенка самой Лизы — это все дети пьяных ночей и табачного угара.
— Очень красивое имя, — аккуратно похвалил Пыхтин, — а меня зовут Леней, Лешей, Алексеем — как хочешь, так и зови.
— Вот и познакомились. — Лиза остановилась. Протянула Пыхтину сложенную ковшиком ладошку. Потом опасливо оглянулась на магазин. — А здорово ты этих занозистых качков уконтрапупил.
— Ничего особенного. Я всего лишь защищался, не нападал. Вот если бы нападал — тогда было бы другое дело.
— Пойдем отсюда быстрее, — заторопилась Лизка, вновь опасливо оглянулась, — не то сейчас красноперые нагрянут.
— Идем. — Пыхтин уторопленным шагом понесся по узкой, протоптанной прямо через газоны тропке вниз, к многолюдному, полному гула, гама, рева движков и человеческого говора проспекту, Лизка покатилась за ним — этакий шустрый конопатый колобок на коротких крепких ногах.
— А вдруг ты кого-нибудь из этих качков убил, а? Не боишься?
— Не боюсь.
— А как же насчет греха? Грех на душе — это тяжелая штука.
— Ну, отвечать придется еще нескоро… Когда это будет? — Пыхтин поудобнее перехватил полиэтиленовый пакет с копчеными окорочками, проговорил насмешливо: — «Горбуша»… Хочешь «горбушу»? — он приподнял пакет.
Окорочка эти иногда в народе называли «горбушей». Если развернуто, то — «Горбачеву от Буша».
— Прямо здесь? — Лизка заколебалась. Видно было, что от пары окорочков она не отказалась бы.
Купить самой — было дороговато: Лизкина зарплата составляла ноль целых, ноль десятых, это если в долларах, а в наших деревянных будет и того меньше — единичка с тремя жалкими нулями. Копченые окорочка были для нее лакомством.
— А где же еще? — Пыхтин удивился. — Естественно, прямо здесь. Можем ко мне пойти и поесть там. Это недалеко.
— Пошли к тебе домой! — Лизка бесшабашно махнула рукой. — Все не на улице… На улице не люблю!
— Я тоже не люблю бомжевать.
— Ты где работаешь? — неожиданно спросила Лиза.
— Так, — Пыхтин неопределенно дернул одним плечом, — числюсь в одном тэо-о… Деньги платят — и хорошо!
— Видать, неплохие деньги платят, раз можешь позволить себе это. — Лизка громко щелкнула одним пальцем по пакету с окорочками.
— Не жалуюсь, — вновь дернул одним плечом Пыхтин, — коммерческие структуры ныне цветут и пахнут.
— А кем ты работаешь?
— Для коммерческой структуры должность совсем не важна. Генеральных директоров и президентов там не меньше, чем уборщиц.
— В этом я сама убедилась. У меня две подружки работают в акционерном обществе. Иногда рассказывают тако-ое… — Лизка покачала своей кучерявой головой и, прижав к вискам пальцы, проводила взглядом милицейский уазик, устремившийся поперек забитого машинами проспекта на малую дорожку, ведущую к магазину. — Вон и кенари приехали! Явились — не запылились!
Пыхтин даже головой не повел в сторону милицейской машины.
Лизка похвалила:
— Хорошая выдержка! Настоящий мужчина.
Остановились около большого, с зарешеченными окнами киоска, в котором продавались напитки, сладости «баунти» и «марс», сухие как камень кексы, пачки с печеньем и заморские сигареты в яркой упаковке.
— Во, добровольно сидят за решеткой… Как в тюрьме. — Лизка не удержалась от насмешливого восклицания.
На реплику Пыхтин не отозвался.
— Каких сигарет купить? «Пэлмел», «Мальборро», «Кент»?
— Вон тех, с верблюдом.
— «Кэмел»? — Пыхтин нагнулся к крохотному, хорошо защищенному окошку палатки, сунул в проем новенькую пятидесятитысячную кредитку, — из тех, что взяли у грека Попондопуло, это его деньги, они все еще находились в обращении.
Сдачу, не пересчитывая, Пыхтин сунул себе в карман, сигареты отдал Лизке.
— Ого, какая щедрость! — невольно подивилась та, сморщила конопатый нос. — Сразу две пачки!
— На день хватит, а там видно будет!
— Да мне этого даже на три дня хватит! Я человек скромный, потребности мои маленькие, прокормить меня легко. — Она распечатала одну пачку, сунула в губы сигарету, из кармана кофты достала мятый спичечный коробок, чиркнула спичкой.
В каждом ее незамысловатом движении, в блеске маленьких, наземного цвета глаз было сокрыто нетерпение, что-то азартное, яростное.
— Ну что, как решим, «ножки Буша» будем у меня есть или и у тебя? — спросил Пыхтин.
— Насчет меня мы не договаривались. — Лизка пыхнула сигаретным дымом. — А что, насчет тебя есть какие-то проблемы?
По запруженному машинами проспекту, отчаянно взревывая тревожным рожком, проскочила «скорая помощь», свернула к магазину.
— Здорово ты с этих ребят стружку счистил, — заметила Лизка.
— Сами виноваты.
— Ты знаешь, пора отсюда давать деру, — неожиданно задумчиво произнесла Лизка, — пока нас не засекли. Не то сейчас мусора посадят продавщицу в машину, малость провезут по улицам и тебя засекут. По горячим, как они любят говорить, следам.
Все поняв, Пыхтин ухватил Лизку за руку и потянул за собой:
— Ты права, лишние приключения нам совсем ни к чему.
Они спокойным шагом пересекли один сквер, за ним другой, — а скверов в Краснодаре больше чем положено, наверное, сотен пять наберется. — Вышли на второстепенную улицу, сели в кстати подвернувшийся автобус и через несколько коротких остановок покинули его — автобус дальше не шел.
Лицо у Пыхтина сделалось недовольным.
— Чего-то случилось? — участливо спросила Лизка.
— Ничего особенного. Просто милиция всегда просчитывает движение автобусов, которые имеют остановки неподалеку от места происшествия, и в любой миг могут проверить маршрут. Нам отсюда лучше уйти.
Через десять минут они уже сидели на скамейке, густо обсаженной кустами, с которых еще не успела слететь красная, будто окрашенная злым огнем листва. Такие же кусты росли и у магазина. Пыхтин не знал, что это за кусты — терновник, акатник, боярышник — что-то южное, в общем. Он развернул на скамейке пакет с «ножками Буша» и скомандовал:
— Вперед!
На Лизкином круглом лице, как на каравае сыра, возникло сомнение, но его тут же стерло другое выражение:
— А воды-то мы не купили! И хлеба нет!
Пыхтин поднялся со скамейки.
— Ладно. Дух перевела?
Лиза кивнула в ответ, конопушины на ее лице засветились.
— Поехали ко мне. У меня все есть — и хлеб, и вода разных сортов в холодильнике, и даже банки три-четыре для гостей припасено.
— А что-нибудь посерьезнее?
— Извини, я не пью. И крепких напитков в доме не держу, — в виноватом движении Пыхтин развел руки в стороны.
— Что, свое уже выпил или лечишься? — Лизка ехидно прищурила один глаз.
— А ты как думаешь?
— Ну, на больного человека ты не похож. Как не похож и на человека, который свою цистерну уже выпил. — Лизка неопределенно помотала перед собой рукой. — Не знаю.
— И все-таки свое я выпил, — сказал Пыхтин. — В Афгане.
— А-а-а, — понимающим тоном протянула Лизка.
— Там ведь нас травили почем зря. Как слепых котят. Даже собственные командиры. Дерьмовой водой из подземных колодцев, в которой кишмя кишели палочки Коха, гнилой ташкентской капустой и нитратными кулябскими дынями… Все это было.
— Больно складно говоришь, — заметила Лизка.
— Научился! Ты тоже говоришь… как офицер в юбке. Цицерон. — Пыхтин поймал себя на мысли, что ему легко общаться с этим некрасивым конопатым колобком, такое впечатление, что они знают друг друга с голоштанного детства и вообще они в одни и те сады забирались за сливами и яблоками, в одних и тех же лиманах ловили раков.
— Цицерон, — Лизка запоздало фыркнула, смешно сморщила конопатый нос, — это тот самый деятель, который умел складно болтать?
— Ага.
Они выбрались из зарослей красных кустов на асфальтовую тропку, частым уторопленным шагом пошли по ней вниз, сбивая на ходу прозрачных легкокрылых мошек, похожих на неподросшую тлю.
— Тьфу! — брезгливо отплюнулась Лизка. — Того гляди, в рот набьется.
— Это безобидная осенняя поденка, — пояснил Пыхтин, — животное неопасное.
— А здесь красиво, — Лизка поспешила перевести разговор на другие рельсы, — как в тропиках. Кусты такие, кусты сякие — все полыхает. Обжечься можно.
Через несколько минут они вышли на асфальтовый простор, к троллейбусной остановке.
— Вот и транспорт подошел, — объявила Лизка, увидев красный, с широкой, будто шифоньер, мордой троллейбус, игриво постреливающий светлыми отражениями фар.
— Это не наш транспорт, — объявил Пыхтин, обходя корпус троллейбуса и устремляясь за него. Призывно поднял руку. — Булыжник хоть и оружие пролетариата, но есть оружие получше.
Через полминуты около него остановился частник на замызганной серой «тойете», Пыхтин мигом сговорился с ним и распахнул заднюю дверь перед Лизкой:
— Прашу!
Ей показалось, что они только что отъехали от троллейбусной остановки, двухсот метров не одолели, как Пыхтин скомандовал:
— Стоп! Станция Березай, кому надо — вылезай!
— Что, уже приехали? — поинтересовалась Лизка неожиданно разочарованным голосом. — Проще было бы пешком доскрестись.
— Проще, да не очень… Надо ехать, когда везут.
— Это верно, — вздохнула Лизка. — Дают — бери, бьют — беги!
У нее была своя жизненная философия, очень, как ей казалось, верная.
— Ладно, Сократ. — Пыхтин фыркнул.
— Не Сократ, а Цицерон.
Пыхтин не стал спорить, промолчал. Через несколько минут они оказались на его квартире.
— Недурственно живешь, — заметила Лизка, совершив небольшую экскурсию по хоромам Пыхтина, провела пальцем по подоконнику. — И пыли нет.
— Не успел купить… Пыль в наш магазин не завезли. Извини.
— Это у меня профессиональное.
— А ты кто по профессии? — спросил Пыхтин, будто не знал, где и кем работает Лиза Фирсова. — Придира?
Лизка фыркнула:
— Высоко берешь. Так высоко даже вороны не летают. Я — уборщица. — Лизка подхватила кончиками пальцев подол юбки, жеманясь приподняла его, сделала неуклюжий книксен. Потом хлопнула в ладони. — Ну что, потрескаем даров дядюшки Сэма?
— Дядюшка Сэм присылал дары сырые, копчеными их сделали здесь, в Краснодаре. — Пыхтин распахнул холодильник, достал оттуда пузатую бутылку тоника, такую же большую бутылку — кока-колы, две банки пива. — На первый раз обойдешься этим, — сказал он, придвигая пиво Лизке, — а вот для следующего раза я куплю что-нибудь посерьезнее.
Лизка фыркнула по-кошачьи громко:
— А следующий раз когда будет?
— Господи, да хоть сегодня! — не выдержал Пыхтин.
— Сегодня не надо, — решила Лизка, — сегодня обойдемся, а вот в следующий раз — будьте любезны!
Пыхтин поймал себя на мысли, что хоть и некрасива Лизка, хоть и неуклюжа, хоть и имеет бесформенную фигуру, а есть в этой женщине некий покоряющий шарм, который отсутствует у других, — он даже понять не мог, чем же ему начал нравиться этот колобок, и сколько ни пробовал нащупать причину, — так и не понял.
Видать, существовали вещи, понятия, которые были выше простого познания слабого пола, а может быть, даже выше разума. Пыхтин с неожиданным уважением посмотрел на Лизку Фирсову.
Та, словно бы что-то почувствовав, вскинулась:
— Ты чего? — подняла куриную ногу, зажатую в руке, будто гетманскую булаву. — А?
— Ешь, ешь, ничего, — успокоил ее Пыхтин.
Что-то теплое возникло в нем, взгляд помягчел, движения тоже сделались мягкими, аккуратными. Пыхтин знал, что в детстве у него была маленькая сестрица Анечка, которая заболела корью и ее не удалось спасти — слишком уж разрушительно и ужасающе быстро развивалась болезнь, — через несколько дней Анечки не стало.
На похороны Пыхтина не взяли — слишком мал был еще, так что в памяти его она навсегда осталась живой. Честно говоря, иногда у него возникала мысль, что Аня обитает в другом городе, у нее хорошая ласковая семья, дети — его племянники, светлоголовые, как подсолнухи, ребятишки и сестра также вспоминает брата, с которым ее так жестоко и нелепо разлучили.
Лизка ела, как маленький ненасытный зверек — быстро, чисто, без единого звука, она вообще могла быть неслышимой и невидимой: в ней, как понял Пыхтин, было очень хорошо развито чувство опасности, заставляющее ее быть именно такой. Также быстро она осушила банки с пивом.
Пыхтин достал из холодильника еще одну пивную банку, поставил перед Лизкой:
— Больше нет.
Та по-зверушечьи прикусила нижнюю губу — лицо ее приобрело грозный вид, — но долго Лизка не продержалась, прыснула, как ребенок, которому показали палец, потом снова прикусила нижнюю губу, а следом опять расплылась в улыбке.
— А мне больше и не надо, — сказала она, — у меня, как и у всех, тоже есть предел.
— Говорят, существуют люди, для которых нормы нет. Вот Горький Алексей Максимович, был такой писатель…
— Был, — перебила Лизка Пыхтина, перебила и замолчаа.
— Так вот, как всякий зоркий человек, он сказал: «Пьющих людей не люблю, выпивающих уважаю, непьющих боюсь». — Пыхтин произнес горьковскую фразу с глуховатым ударным «о», как это делал сам Алексей Максимович.
Лизка снова засмеялась.
— Непьющих, значит, он боялся? Я их тоже боюсь. А ты, значит, совсем не пьешь?
— Раньше пил, и очень сильно. Сейчас нет — свою бочку выпил и завязал. Слов из песни не выкинешь. — Он помолчал немного, словно бы присматриваясь к Лизке заново. — Хочешь, я скажу, где ты работаешь?
— Ну! — Лизка коротким, в заусенцах, ногтем поддела шлевку пивной кружки, с треском открыла… — Если кто-то заявит, что холодное пиво — плохая штука, того я, как Берия, запишу во враги народа.
— Тоже мне, Берия! — хмыкнул Пыхтин, разглядывая Лизку и соображая, стоит ли ей в лоб сообщать, где она работает, кто у нее родственники и родители, и поколебавшись немного, решил, что одну половину того, что знает, можно сообщить, а со второй надо повременить.
— Ну, и где я работаю?
— В институте, который в народе зовут плодово-выгодным. Правильно?
— Откуда знаешь?
— От верблюда. В нынешнем году я к вам поступал, видел тебя…
Лизка присвистнула.
— И что, не приняли?
— Как видишь. В списках студентов себя я не нашел.
— Хочешь, я тебе помогу поступить, а? Я своим профессорам гениталии перекушу, если они тебя не примут.
— Стоит ли игра свечек?
— Это ты должен решить сам.
Пыхтин вновь поймал себя на мысли, что Лизка способна рождать невольное тепло, уголки рта у него дрогнули, поползли в разные стороны, глаза посветлели. Лизка перемену засекла и неожиданно насупилась.
— Ты чего?
— Ничего.
— А улыбаешься почему?
— Так. Кое-что вспомнил.
— Смеешься? Надеюсь, не надо мной?
— Нет. Я вообще не люблю смеяться над людьми. — Улыбка с губ Пыхтина стерлась, лицо его сделалось хмурым.
— Ну вот, — недовольно сказала Лизка.
— Чего?
— Да лицо у тебя что-то кривым сделалось, по диагонали, с одной стороны на другую. Вот я и подумала, не случилось ли что?
— Ничего не случилось.
— Не объела ли я тебя?
— Никогда не задавай таких вопросов, это неприлично.
— А насчет пития, — Лизка, не слушая его, громыхнула двумя пустыми банками, — не обпила ли?
— Успокойся, не обпила.
Мда, пожалуй, первый раз в жизни Пыхтин столкнулся с тем, что некрасивая неказистая женщина нравится ему. И в чем загадка — непонятно.
— Ну что из того, что я работаю в плодово-выгодном? А знаешь кем?
— Не имею представления.
Лизка хотела было сказать, что главным бухгалтером, но врать не стала.
— Поломойкой в бухгалтерии. Это что, зазорно?
— Совсем напротив.
— Я еще и в кассе нашей бываю, запылившиеся деньги мокрой тряпкой протираю.
— Да ну? — Пыхтин засмеялся.
— Вот те крест! — Лизка ногтем большого пальца правой руки с щелканьем поддела уголок переднего зуба, цикнула лихо, потом провела ногтем по горлу. — Большие деньги обладают способностью собирать много пыли.
— Как-нибудь о деньгах мы с тобою поговорим отдельно.
— Не надо откладывать на завтра то, чего можно съесть сегодня.
— Ах, Элизабетт, Элизабетт, и чего ты не родилась мужчиной?
— Мне хорошо быть и женщиной. — Лизка фыркнула, некрасивое конопатое лицо ее потемнело — видать, Пыхтин попал в точку, — с независимым видом помотала перед собой ладонью и по-цыпушечьи аккуратно взяла из горки куриных булдыжек еще одну, произнесла жалобно: — Вкусно!
Она хотела бы остановиться, оторваться от еды, но не могла.
— Ешь, ешь, — сказал Пыхтин.
Он раздумывал. План предусматривал постепенную разработку Лизы Фирсовой — не сразу, не в один день, а в три-четыре приема, но он чувствовал, что все переговоры с этим колобком можно провести в один присест, прямо за этой кучей копченых куриных ног и тем закончить «торжественную часть». Лизка не из тех людей, кто незамедлительно побежит в милицию выдавать его. И вместе с тем что-то останавливало Пыхтина.
Ведь если Лизка откажется или даже просто начнет мяться, он должен будет убить ее. Прямо здесь, в квартире. А убивать Лизу Фирсову ему было жаль.
— О чем думаешь? — громко перекусив крепкими зубами куриную кость, спросила Лизка. Она вообще обладала способностью задавать неожиданные вопросы. Взялась пальцами за одно ухо, проверяя, на месте ли находится дешевенькая, с блеклой голубой стекляшкой клипса, потом потянулась к другому уху, помяла его.
— О тебе думаю, — не стал врать Пыхтин.
— Ну-у? — В глазах Лизки возникло новое выражение, она наморщила небольшой упрямый лоб, вздохнула облегченно: клипсы были на месте. — Хорошее думаешь или плохое?
— Не знаю, — признался Пыхтин.
— Очень верно ответил, — сказала Лизка. — Если бы ты сказал: «Хорошее», я бы тебе не поверила. Если б сказал: «Плохое»… тоже бы не поверила.
— Ишь, какая ты сложная девица! — поддел ее Пыхтин.
— А простым ныне бывает только навоз на огороде… Взяли охапку сена, пропустили через корову, получили полкилограмма навоза.
— На навозе вырастили сено…
— И снова пропустили через корову, в результате — опять навоз. А в моем навозе иногда попадается щетина, которую можно превратить в золото.
— По Ильфу и Петрову? Хорошая философия!
— Другой нет. Нас этому научили новые русские. Господин Горбачев, первый и последний президент СССР, ни дна ему ни покрышки.
— Он-то чем тебе насолил?
— Не мне насолил — стране! Кости этого человека, когда он окочурится, выкопают из могилы и развесят по осинам.
— А если осин около его могилы не найдется?
— Посадят. А потом у могил таких людей осины вырастают всегда. Это правило не имеет исключений.
— Чего тебе дался этот пятнистый? Ты же его даже живьем никогда не видела.
— Еще как видела. Когда была вот такой, — Лизка ладонью придавила воздух, показывая, какой она была, — за одним столом сидела. Не знала, с кем я сижу, не то бы плюнула ему в суп.
— Как же это тебя угораздило за один стол с пятнистым?
— А у меня дядя был первым секретарем райкома партии в Ставропольском крае, так что сам понимаешь, — Лизка сделала пренебрежительный жест, — он к дяде иногда заезжал, щи за столом хлебал. Ну и я там иногда оказывалась. Вообще-то, меня рвет от этого человека.
— Меня тоже, — подумав, признался Пыхтин.
— Поборами занимался…
— А все говорили — бессребреник, бессребреник…
— Бессребреник, когда в чужой карман, а когда в свой — еще какой сребреник. Дядя рассказывал, что пятнистый иногда собирал плюнумы в крайкоме…
— Пленумы, — поправил Пыхтин.
— Плюнумы, — Лизка упрямо нагнула голову, будто шла против ветра, — плюнумы! А после общей топтучки задерживал у себя первых секретарей, всех остальных выгонял из зала и сообщал: «Завтра я еду в Москву, в ЦеКа… Кидайте в шапку кто сколько может…» И секретари, особенно те, кто не хотел расстаться с кожаным креслом, кидали. Дядя рассказывал: по многу кидали.
— А если у кого-то не оказывалось денег?
— Такого не бывало никогда. Все знали, зачем их собирает пятнистый. А если не оказывалось, то на следующий день к такому секретарю приезжала женка горбачевская, трясла за хибос и это стоило много больше, чем плюнумные сборы. Тут уже надо было сдавать целый чемодан денег.
Пыхтин не перебивал Лизку, хотя не во всем был с нею согласен, да и вообще, ему было глубоко наплевать на Горбачева — этот человек не был интересен ему совершенно, а уж жена его не была интересна вдвойне. Он никогда не сможет относиться к Горбачеву, как, например, к своим друзьям-афганцам, а к дамам его круга, как к той же Лизке.
В бумажке, что имелась у него, было записано, что отчество Лизкино — Федоровна, образование — десять классов, был указан ее адрес, еще — телефон, по которому конопатую можно было найти на работе.
— Ты ешь, ешь, — снова сказал Лизке Пыхтин, увидев, что та отложила в сторону очередную «ножку Буша», на этот раз недоеденную.
— Не могу больше, — призналась Лизка, — объелась.
— Иначе все запихну за шиворот. Либо сложу тебе в сумку.
— Не могу, — жалобно пробормотала Лизка, — больше не вмещается.
— Эх ты, — пробормотал Пыхтин с некой, отчетливо просматривавшейся досадой, махнул рукой.
Надо начинать прощупывание Лизки — пора понять ее до конца, пора задать вопросы, которые он должен задать, — Пыхтин поморщился, словно бы ему сделалось больно, — лишь бы она ответила так, как надо, лишь бы…
— Вот такая «Эх, я». — Лизка не удержалась, шмыгнула носом.
— Скажи, деньги в кассу вашей плодово-выгодной академии привозят пятого числа и двадцать первого, правильно? — в лоб спросил Пыхтин, глянул на Лизку испытывающе.
— Не только пятого и двадцать первого, но и шестого, либо седьмого, и двадцать второго с двадцать третьим. Обычно деньги выдают три дня подряд. Как и во всех кассах, собственно.
— Как и во всех кассах, — задумчивым эхом повторил Пыхтин. Добавил: — Собственно.
— Что, хочешь сделать налет на кассу? — неожиданно поинтересовалась Лизка и сощурилась ехидно.
Пыхтин засмеялся. Постарался, чтобы смех звучал как можно более непринужденно.
— А почему бы и нет?
— Ты смейся, смейся, но я иногда ловлю себя на мысли, что будь у меня пара надежных ребят под рукой, я бы с удовольствием сделала это сама. Взяла бы тихо, ловко, без крови, так, что комар бы и носа не подточил.
— Без крови нельзя, — серьезно произнес Пыхтин, — где деньги, там и кровь.
— Нет. Что угодно, только не кровь.
— Так было всегда, Элизабетт.
— Но почему же? Полно разных хитрых ограблений, когда в сейфы проникали через пол, через трубы, через тараканьи щели. А сейчас вообще полным полно разных полоротых кривобоких банков, которые сам Бог велел пощипать: слишком уж много они хапнули…
— Все равно надо обязательно быть готовым к крови, а во время операции постараться обойтись без нее. Лучше так, чем наоборот.
— Логично, — наклонила голову Лизка, — но все-таки крови не надо. Я крови боюсь. — Лицо у нее сделалось жалобным, она вздохнула. — Лучше кровь своя, чем чужая.
— Своей крови не боишься?
— Боюсь. Но меньше, чем чужой, — призналась Лизка.
— Сигнализация в кассе есть?
— Есть, но плохонькая.
— Кнопка, педаль?
— Кнопка. Под коленом у кассирши. Черненькая такая кнопочка, похожая на рыбий глаз.
— Кассирша достает ее коленом легко?
— В том-то и дело, что нет. Кнопка расположена высоко, а наша кассирша Нинель Ивановна — коротконожка. Ей для этого надо встать в полный рост и только потом ткнуть кнопку коленом… Иначе она не достанет.
— Очень ценное наблюдение. Молодец, Элизабетт, — похвалил Пыхтин. — Сама подсмотрела?
— Куда мне, — Лизка огорченно помотала ладонью, — Нинель Ивановна пожаловалась.
— Все равно молодец! Ты даже не представляешь, какой ты молодец!
— А-а-а, — вяло и сыто протянула Лизка, — все это пустое. Ни на что такое я не способна. И ты, по-моему, тоже.
— Как сказать, — Пыхтин засмеялся. — Раз уж разговор у нас такой откровенный пошел, я могу, если хочешь, в палатку сбегать, купить чего-нибудь жидкого?
— Жидкого, но крепкого.
— Естественно. Чего хочешь? Коньяк, виски, водка, джин?
— Гульнуть, что ли? — вопросительно проговорила Лизка, вздохнула, — словно бы не замечая Пыхтина, она начала разговаривать сама с собою. Взяла одну пустую банку из-под пива, сдавила своими ладошками. Банка с хрустом сплющилась — ладошки оказались крепкими. — Или не гулять?
— Гульнуть, — сказал Пыхтин.
— Ведь голова потом будет болеть. И кое-что еще.
— Ну, насчет кое-чего еще — вовсе не обязательно.
— Ты что… это самое? — Лизка показала Пыхтину согнутый крючком палец. — Червячок умер?
— Нет, не умер, — Пыхтин отрицательно покачал головой, — еще далеко не умер.
То, что в других устах могло звучать пошло, сально, скабрёзно, у Лизки звучало совсем не сально, скорее, даже наоборот, — звучало, как нечто обыденное, бытовое, почти лишенное каких-либо красок.
— Значит, будет болеть, — убежденно произнесла Лизка, огладила свои коленки, — и ноги будут болеть. Охо-хо, долюшка наша женская…Не приведи Господь вам, мужикам, хоть раз примерить ее на себя.
— Не надо, Элизабетт. — Пыхтин предупреждающе поднял руку. — У нас своя доля… Каждому — свое.
— Ага, как у Гитлера… Ладно, гулять так гулять. Купи коньяка, — попросила Лизка, — только смотри, чтобы тебе клопомора не подсунули. Не то эти новые русские все могут.
— Ну, меня они вряд ли обманут, все-таки я здесь живу. Могу в любой момент объявиться и наказать.
— Мм-угу, — произнесла Лизка и подтянула к себе ноги, обхватила их руками. Пожаловалась: — Что-то со мной происходит, а что именно — понять не могу. Ноги — чужие, руки — чужие, все — чужое.
— Это от пива. Пиво было крепкое.
— Не-а, — мотнула головой Лизка, — пиво здесь ни при чем. Слушай, а я все это, — она обвела пальцем кухню, — не могла во сне видеть?
— Во сне? Вряд ли.
— Тогда я не знаю, что со мной происходит. — Лизка уткнулась подбородком в колени, на лице ее появилось горестное выражение.
Пыхтин отсутствовал недолго — через десять минут он вернулся. Лизка продолжала сидеть в прежней позе, с прежним горестным выражением на лице. Глаза ее были закрыты.
— Что с тобой? — спросил Пыхтин обеспокоенно, поставил на стол бутылку греческого коньяка «Арго».
— Думаю, — ответила Лизка, не открывая глаз. — Думаю, откуда я тебя знаю. Теперь могу сказать точно — я тебя видела во сне. Во сне. И знаешь, когда это было?
— Когда?
— Я была совсем еще соплюшкой, Горбачева звала дядей, хотя какой он мне дядя? Волк тамбовский, и тот ближе. А было это двадцать пятого декабря восемьдесят восьмого года.
— Какого числа? — переспросил Пыхтин неожиданно дрогнувшим голосом.
— Двадцать пятого декабря восемьдесят восьмого года.
— Вот тебе, дедушка, и коржики с маком… Погоди-ка. — Пыхтин стремительно шагнул в соседнюю комнату, снял со стенки старую, бабушкину еще киотку, в которую были вставлены несколько фотокарточек, вытащил одну. Посмотрел, что написано на обороте ее.
— Случилось что-то? — спросила Лизка.
— Смотри. — Он показал ей фотокарточку.
Лизка взяла снимок в руки. На обороте карточки стояла дата «25.12.1988 г.». Перевернула снимок. На нем были изображены три парня в хлопчатобумажной солдатской форме, с орденами и медалями. В середине этой троицы стоял сержант Лешка Пыхтин.
— Двадцать пятого декабря — день, когда мы вышли из афганской молотилки и пересекли границу. Напились мы тогда до чертиков. Вовка Рогозин, — вот он, слева от меня стоит, — Пыхтин тронул пальцем широкое крутоскулое лицо парня, похожего на татарина, с двумя медалями на куртке-песчанке, — даже на ногах не мог держаться, так назюзюкался.
— От радости все?
— От радости, — подтвердил Пыхтин. — Еще бы — живыми вырвались из пекла. Вон сколько людей не вырвалось, а мы вырвались.
— А справа кто? Этот вот, с усиками.
— Стас Мартиненко. Из Сочи. Разведчик из «полтинника», десантного полка.
— Встречаетесь?
— Нет. — Пыхтин ловко выдернул пробку из узкого горлышка «Арго». — Хотя клялись друг другу в вечной дружбе, преданности и прочих мужских… м-м… — Пыхтин помотал рукой, подыскивая нужное слово, но слово не находилось, и он поморщившись произнес: — Прочих мужских пакостях.
— Ценностях, — поправила Лизка.
— Может, и ценностях… Один хрен. Договаривались встречаться регулярно, раз в полгода, как минимум, поминать ребят наших, а на деле так ни разу и не встретились. А потом Вовка сел в тюрьму, — Пыхтин дернул головой огорченно, — и сам я хорош, как гусь лапчатый, — нет бы первым сделать шаг, поинтересоваться, где ребята, что с ними и вообще живы ли они, а я вместо этого воспоминаниями занимался, да слюни пускал… Значит, двадцать пятого декабря восемьдесят восьмого года?
— Я даже не знаю, почему запомнила эту дату. Запомнила, и все.
— Бывает такое: что-нибудь неожиданно врежется в память, ничем потом не выковырнешь… — Пыхтин растроганно поглядел на фотоснимок, засунул его под стекло киотки и повесил на стенку комнаты. — Эх, бить нас некому!
Вернувшись на кухню, сел напротив Лизки. Та невольно поежилась, приподняла плечи углом, виновато сместила взгляд вбок.
— Вот такая я нескладеха: невесть что запоминаю, а потом это всплывает неожиданно.
— А насчет кассы, Элизабетт, идея у тебя хорошая!
— Правда? — Лизкино лицо осветилось слабой улыбкой.
— Правда.
— И крови никакой не будет?
— Вообще-то, в жизни всякое бывает. Очень часто мы задумываем одно, делаем другое, а получается третье. Или даже четвертое. — Пыхтин потянулся, достал с холодильника тонкую ученическую тетрадку, из кармана извлек шариковую ручку. — Нарисуй-ка мне, Элизабетт, план бухгалтерии, кассы и всего прочего. Обозначь, где что находится. Ладно?
— Ладно, — сказала Лизка, вздохнула: — Ох, грехи наши тяжкие, не знаю, куда от них деваться. — Поплевала на ручку.
— Будут деньги — первый же попавшийся поп все грехи тебе отпустит.
Лизка вновь поплевала на ручку, потом покосилась на коньячную бутылку и лихо прищелкнула пальцами:
— Налей-ка мне чуток. Для поправки мозгов. Перед трудной работой голова должна быть светлой.
Через полчаса была готова довольно подробная схема, на ней в деталях изображены планы четырех комнат бухгалтерии и одной комнаты, самой нужной для Пыхтина, с тяжелой железной дверью, поставленной еще в доисторические времена, при царе Горохе, что Лизка отметила специально, — кассы.
Мебель в бухгалтерских комнатах можно было двигать свободно, в любом направлении, в кассе же она, как на боевом корабле, была прикручена болтами к полу. Даже стул, и тот нельзя было отодвинуть от стола, только сиденье с низкой спинкой вертелось, будто турель зенитного пулемета.
— Та-ак, — удовлетворенно протянул Пыхтин, внимательно рассмотрев схему. — А теперь окна наметь. Где они, какие столы около них стоят. И главное — как можно точнее их расположение по отношению к дверям.
— Это что, тоже важно?
— Тоже важно.
— А почему важно?
На этот вопрос Пыхтин не стал отвечать — существовали вещи, которые знать Лизке было совсем не обязательно. Лизка склонив голову набок и, прикусив кончик языка, начала старательно водить ручкой по бумаге. Пыхтин через Лизкино плечо смотрел на схему, что-то прикидывал про себя. Потом похвалил:
— Молодец, Элизабетт.
— Молодец против овец, — недовольно пробурчала та, — налей еще немного коньяку, в горле от непосильной работы совсем сухо стало.
Минут через двадцать Лизка уже здорово захмелела, язык у нее начал заплетаться, голова кренилась набок, с губ не сползала далекая, о чем-то сожалеющая, словно бы Лизка вспоминала свое детство и жалела его, улыбка. Пыхтин уложил Лизку на диван, накрыл пледом. Лизка заснула в один присест — свернулась мышкой-норушкой и отключилась, лицо ее обмякло, хотя выражение сожаления как припечаталось к нему, так и осталось.
— Молодец, Элизабетт! — еще раз произнес Пыхтин привычные слова, стал собираться — предстояла встреча с прапорщиками: те обещали доставить два десантных «калашникова», две «мухи» — ручных гранатомета и пяток «лимонок» — лучших гранат, находящихся ныне на вооружении в армии, натянул на плечи афганскую куртку с орденом, во внутренний, специально удлиненный карман, будто в кобуру, вложил пистолет с глушителем, проверил, хорошо ли он выдергивается, потом оттянул затвор и пальцами загнал один патрон в черное отверстие ствола.
Когда у Пыхтина в руках оказывается оружие, у него незамедлительно меняется настроение, он становится очень спокойным, зорким, рассудительным, внутри появляется холодная легкость, — и так бывает всегда, каждый раз… Каким бы дерганным, вздрюченным он ни был до той минуты, когда к нему попадало оружие, — он вообще словно бы оказывался в некой прохладной пустоте, способной остудить любую горячую голову, движения его становились подчиненными только одному — тому, что он собирался делать.
Во второй карман куртки Пыхтин сунул пачку денег. Подумал, что их надо было бы пересчитать, но потом равнодушно махнул рукой: а что это даст? Ну, будет миллионом больше, миллионом меньше… И что?
Деньги сейчас перестали играть в его жизни прежнюю роль и если дело пойдет так и дальше, то вообще перестанут иметь всякое значение. Губы у Пыхтина невольно дрогнули, расплылись в улыбке.
Он привычно стер улыбку с лица, прошел в соседнюю комнату, где тихо посапывала Лизка, во сне сделавшаяся похожей на ребенка, поправил сползший с нее плед.
Посмотрел на часы. До встречи с прапорщиками оставалось еще сорок минут. За это время можно в Ростов съездить, не то чтобы добраться до этих торгашей.
Он еще раз глянул на Лизку, что-то нерешительное возникло у него на лице, но в следующий миг исчезло, губы дрогнули, Пыхтин поймал себя на мимолетной слабости и твердо сжал рот.
В следующую минуту он бесшумно закрыл дверь, не издавая ни одного звука, будто охотник, скрадывающий чуткого зверя, скатился по лестнице вниз, во двор. Привычно глянул на небо. Погода в этом году баловала людей: осень идет к закату, на носу уже зима, — много лысых, ветрами и дождем ободранных деревьев, готовых лечь под снег, а вот тепло стоит нежное, с духом свежих яблок, сладковатое, прозрачное, дышится в такую погоду легко.
А ведь в эту пору часто выпадают хмурые холодные дни, даже ноздри бывают забиты землей, принесенной из-за города ветром, землей бывает забит даже рот, на грудь и затылок давит тяжесть, в голове гнездятся нехорошие мысли. Такая осень еще будет, она впереди.
Вздохнул Пыхтин, раскланялся с соседкой, аккуратной, с фарфоровым личиком старушкой, прошел к машине.
Один из трех «экспроприированных» недавно «Жигулей», зеленый, нарядно поблескивавший свежей краской, с новенькими номерами и новыми документами, был отдаден ему. С оформлением этой машины, у которой были перебиты номера на движке и кузове и сотрудникам ГАИ не составляло особого труда добраться до истины, схватить лжевладельцев за руку, никаких сложностей не было, оформление прошло как по маслу… У Шотоева имелись свои люди в госавтоинспекции, да и деньги в таких случаях играют не последнюю роль, — в общем, очень скоро машина оказалась в распоряжении Пыхтина.
Он хотел дать жигуленку какую-нибудь ласковую кличку, ведь железо, как и люди, также имеет душу и характер, и в голове у него вертелись разные прозвища, но ни одно из них не понравилось Пыхтину.
Например, Зеленуха. Ну чего хорошего в этом прозвище? Или Доллар. Можно назвать Тритоном. Только вот какой Тритон может быть из славного железного «жигуля»? Тритон — это смесь лягушки с ящерицей, плюс змеиный характер. Может, назвать машину именем одного из бывших американских президентов?
Пыхтин взял стодолларовую бумажку, прочитал имя президента, изображенного на ней. Франклин. Длинновато, сложно, непонятно. На пятидесятидолларовой кредитке был напечатан лик президента Гранта — уверенного в себе господина с короткой шеей и примятой шляпой прической.
Десятидолларовую купюру украшал портрет Гамильтона, худощавого аристократа с пронзительным взглядом, на двадцатидолларовой восседал Джексон, больше похожий на австралийца, чем на американца. Пяти– и однодолларовые кредитки Пыхтин не разглядывал, их у него не было.
Ну какой из жигуленка может быть Гамильтон, Джексон, Грант, а? От имени Гамильтон вообще попахивает чем-то бабским, в ушах невольно возникает звук шуршащих нижних юбок… Джексон — тоже не очень. Больше, конечно, подходит Грант. Загадочное, но, в общем-то, понятное имя, — ведь все мы читали в детстве Жюль Верна и «Дети капитана Гранта»… Ладно, пусть пока будет Грант.
Он подошел к машине, хлопнул рукой по крыше.
— Привет, Грант! Пока буду звать тебя Грантом, дальше посмотрим.
Прапорщики приехали на встречу также на машине, привезли в ящике «лимонки», аккуратно уложенные в деревянные гнезда, будто куриные яйца, две «мухи» — гранатометы, хорошо памятные Пыхтину по афганской поре, два десантных автомата с откидными железными прикладами, — вылезли из своего уазика, пожали Пыхтину руку:
— Привет, Афганец! Долларешники привез?
— Привез. А вы свой товар?
— Сейчас увидишь.
Пыхтин неожиданно усмехнулся:
— Что-то мы перестали доверять друг другу.
— Жизнь такая. По принципу: утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья. В долг никто ничего не дает и никому не верит. А мы тебе верим.
Зорко глянув в одну сторону, потом в другую, — место для встречи было выбрано грамотно: глухое, ни людей здесь, ни собак не было, даже птицы здесь не щебетали, — Пыхтин достал пачку долларов. Поплевывая на пальцы, пересчитал ее, протянул прапорщикам:
— Прашу!
Семен Егорович цепко ухватил пачку, зашелестел долларами, Павел Павлович, подмигнув Пыхтину, улыбнулся и азартно потер руки:
— Ежели еще что надо по части «пиф-паф» — заказывай!
— Заказы будут, — хмуро пообещал Пыхтин, снова огляделся. Прапорщиков надлежало убрать, такой приказ поступил от Шотоева. Слишком уж легко прощупываемый конец вел к ним, а поскольку прапорщики были людьми вороватыми, из числа тех, кому погоны надо отливать из металла, иначе лямка рюкзака, в котором они выносят за пределы части имущество, слишком быстро перетирает погоны суконные, то они запросто могли попасться.
И первый же следователь раскрутит их так, что прапорщики превратятся в пропеллеры. И трещать будут, как плохо смазанные пропеллеры — выдадут Пыхтина через пять минут. О том, что может быть дальше, Пыхтину даже не хотелось думать.
У каждого автомата, у каждого пистолета, как он знал, имеется свой «паспорт» — пуля, выпущенная из ствола во время контрольного выстрела и помещенная в специальное хранилище. На пуле той — следы, которых нет на других пулях, следы эти, как отпечатки пальцев, неповторимы, — по ним можно выйти и на Пыхтина, и на Бобылева, и на Шотоева.
А чтобы никто на них не вышел, этот конец следовало обрубить и убрать прапорщиков.
— Что, Афганец, может, вечерком пивка хлебнем, а? У бабы Вали?
— Можно и пивка.
— Пиво у нее всегда хорошее, наверное, лучшее в Краснодаре.
— Не разбавляет, вот и лучшее в Краснодаре. — Пыхтин скосил глаза на Семена Егоровича, продолжавшего считать деньги, потом попросил Павла Павловича: — Помоги мне товар в машину перегрузить.
— Нет вопросов, — сказал Павел Павлович, открыл заднюю дверь уазика, вытащил оттуда два автомата, завернутых в промасленную бумагу, передал Пыхтину, сам полез за гранатометами. — Открывай багажник, покупатель, — скомандовал он, выбираясь из нутра уазика, будто из склада. — Чего стоишь?
Пыхтин поднял багажник в своей машине, аккуратно положил на клеенку, постеленную в багажнике и придавленную десятилитровой канистрой, автоматы, принял от прапорщика гранатометы, также аккуратно пристроил.
— Гранаты тоже в багажник? — спросил тот. — Может, в салон?
— Нет, в багажник, тут места в самый раз, — сказал Пыхтин, — вначале сказал, а потом прикинул, войдет ящик в багажник рядом с автоматами или придавит их, — ящик входил нормально, хотя и впритык, — распрямляясь, глянул на Семена Егоровича. Тот уже закончил считать доллары и по лицу его расползлась довольная улыбка. Пыхтин глянул на Павла Павловича. Павел Павлович, поймав улыбку напарника, удовлетворенно потер руки.
— Ну что, договорились насчет похода к тете Вале?
— Договорились, — хмуро кивнул Пыхтин, наливаясь холодной беспощадной силой и какой-то особой, рождающей нетерпеливую дрожь в мышцах, ненавистью, — это ощущение было хорошо известно ему по Афганистану, — протянул руку, чтобы хлопнуть крышкой багажника, но вместо этого стремительно, — движение прапорщики не успели засечь ни один, ни другой, — ткнул Павла Павловича пальцами в верх живота, в солнечное сплетение.
Павел Павлович засипел, давясь воздухом, глаза его от боли сделались белыми, пустыми, невидяще остановились на Пыхтине, тот шагнул вперед, ухватил голову прапорщика обеими руками, резко приподнял и крутанул вбок, в сторону.
В шейных костяшках Павла Павловича что-то громко хрустнуло, он засипел, дернулся в руках Пыхтина и обмяк. Старая с черным, пропитанным потом околышем фуражка слетела у него с головы и, оставляя в пыли след, покатилась в кусты.
Все, с Павлом Павловичем покончено, на него можно вообще не обращать внимания, он больше никогда не будет воровать оружие. Пыхтин выдернул из куртки ТТ, повернулся к Семену Егоровичу. Тот стоял онемевший, грузный, потный, с широко, по-бабьи расставленными ногами и испуганно смотрел на Пыхтина.
«Дурак, тебе бежать надо, а не таращиться на меня», — хотел было сказать Пыхтин, но не сказал, вместо этого наставил на Семена Егоровича пистолет и потребовал тихим жестким голосом:
— Деньги!
Семен Егорович испуганно закивал, в горле у него что-то булькнуло, и он произнес:
— Ага! — Но доллары не отдал, продолжал держать пачку в руке.
— Деньги! — яростно зашипел на него Пыхтин. — Ну!
— Ага, даю, даю, — закивал Семен Егорович снова, поспешно отпрянул от Пыхтина, и тот понял: сейчас прапорщик попробует убежать.
Пыхтин поморщился и нажал на спусковой крючок, целя так, чтобы дуло пистолета смотрело прапорщику в низ шеи. Пуля всадилась точно в то место, которое Пыхтин наметил, вдавила горло внутрь, образовав большую морщинистую воронку, Семен Егорович взмахнул одной рукой, свободной, вторую, в которой находились деньги, не разжал, держал перед собой. В следующий миг прапорщик захрипел и повалился назад, на спину.
Сделав стремительное движение, Пыхтин изловчился, выхватил у него из руки деньги в тот момент, когда пальцы уже начали разжиматься.
— Не по себе кусок захапал, — прежним шипящим шепотом произнес Пыхтин, сунул пачку долларов в брюки. Ухватил Семена Егоровича за ноги, отволок в кусты, бросил там, — еще живого, царапающего пальцами землю, затем бегом вернулся ко второму прапорщику.
Павел Павлович лежал с серым, испачканным пылью лицом и открытым ртом, из которого вытекала тонкая, как магазинный шпагат, струйка крови, глаза закатились под лоб, их не было видно, — была видна лишь эмалевая бель, да красная сетка сосудов, — Павел Павлович был уже мертв.
«Вот и хорошо, — спокойно отметил Пыхтин, — совсем не мучился человек». Оттащил прапорщика к напарнику, поморщился: «А тяжелый, однако, боров. Отрастил себе телеса на пиве с рыбкой…» Проверил его карманы, ничего интересного там не нашел, даже военного удостоверения. Похоже, Павел Павлович ходил к себе в часть, как в курятник, без всяких пропусков, денег тоже не оказалось, видать, все финансовые дела за него решал напарник.
Обшарил карманы Семена Егоровича, нашел ключ от уазика с прикрепленной к нему офицерской кокардой, висевшей, как брелок на короткой цепочке от старых часов, сунул себе в карман, нашел удостоверение с фотокарточкой, на которой Егорыч был изображен совсем еще мальчишкой. С густой, вьющейся, как у негра, шевелюрой и широким, по-налимьи губастым ртом, также положил в карман — удостоверение может пригодиться.
Во внутреннем кармане форменной куртки нашел деньги. Не бог весть что — шесть розовых пятидесятитысячных бумажек старого образца, триста тысяч, — но не бросать же их: Пыхтин также сунул их себе в брюки.
Примерно полминуты молча постоял над прапорщиками, будто в почетном карауле, потом пробормотал со вздохом:
— Простите, мужики. Ничего личного…
Затем, словно бы раз и навсегда отсекая былое от настоящего, вздохнул еще раз и быстро закидал тела ветками, — неподалеку, в узкой просеке лежало старое поваленное дерево с отрубленными сучьями, сухотье это и пригодилось Пыхтину.
Выбравшись из зарослей, Пыхтин сел за руль уазика, проехал метров триста, свернул на песчаную, девственно чистую дорожку, по которой давно уже никто не ездил, загнал машину на травянистую, с пожухлой коричневой растительностью лужайку, закрыл ее, — вечером он вернется за уазиком с Федорчуком, лишняя машина в их «конторе» никогда не помешает.
Удовлетворенно потер руки — повторил жест Павла Павловича. Поймал себя на этом и настроение у него потускнело — не хотел бы он оказаться на месте Павла Павловича.
Он прошел по колее уазика назад, к своему жигуленку, кое-где подгреб ногой красноватый хрустящий песок, засыпая след машины, отметил, что культурный лесок этот хоть и примыкает к городу, а глух и безлюден, как сибирская тайга, где на четыреста километров — одна деревня, а все остальное глушь, набитая птицами и зверьем, — лесок этот угрюм, тих, здесь не слышно ни одного птичьего писка, как и вообще ничего не слышно — ни смеха, ни шарканья подошв, ни музыки, льющейся из магнитофонов и приемников, угрюмая тишина эта действовала угнетающе и у Пыхтина окончательно испортилось настроение.
В двух местах он затер кровь, вытекшую из Семена Егоровича, но потом махнул рукой — через пару часов она вообще перестанет быть кровью, превратится в сухую черноватую пленку, на которую незнающий человек никогда не обратит внимания.
— Вот и все… Финита! — пробормотал он облегченно, садясь за руль жигуленка, подумал, что имя Грант — тоже плохое для машины, надо будет поискать что-то еще.
Через семь минут он уже выехал на оживленную, тесную от машин трассу. Небо над трассой было высоким, украшенным мелкими, схожими с головками сыра облаками. Настроение начало выравниваться. Пыхтин встал в скоростной ряд и надавил на педаль газа.
Тянул жигуленок резво — старался, — машина была хорошо отрегулирована прежним хозяином, видать, человек тот был умельцем по этой части. Пыхтин, к которому понемногу возвращалось нормальное настроение, стал помыкивать под нос популярную песенку, часто исполняемую по телеящику одним лысым московским толстяком…
Когда Пыхтин приехал домой, Лизка сидела на кухне, — молчаливая, с влажными волосами, — побывала ванной, понял Пыхтин, с серьезными, посветлевшими после сна ореховыми глазами, терла пальцами короткий конопатый нос.
— Отчего такая задумчивая, Элизабетт? — весело спросил Пыхтин, входяв квартиру.
— Ничего, — ответила та без всякого выражения в голосе. — А ты почему бросил меня, оставил одну здесь, — она обвела пальцем пространство, — а? А если бы я у тебя стащила серебряные ложки и половник?
— У меня нет ничего фамильного.
— Но что-нибудь все-таки есть?
— Все, что есть, — на виду.
— Нет, а что бы ты делал, если бы я тебя все-таки обворовала? — с неожиданным вызовом спросила Лизка, обиженно шмыгнула носом, конопушины на ее лице поблекли, и она сделалась привлекательной.
Пыхтин засмеялся:
— Ты на это неспособна, Элизабетт.
— Почему? — Лизка задумчиво потерелила пальцами верхнюю губу. — В детстве у меня был грех — кое-что подворовывала. Однажды у матери сперла десять рублей, в другой раз — наволочку у соседки…
— Наволочку-то зачем? — удивился Пыхтин.
— Под вишню. Мы в брошенном саду набрали много спелой вишни и собрались продать ее у поезда, на вокзале… Коньки как-то сперла в раздевалке. — Лизка продолжала задумчиво теребить пальцами верхнюю губу. — Что еще? Больше не припомню.
— Может, больше и не было?
— Может, и не было, — согласилась с этим Лизка. — Раз я не могу припомнить — значит, не было. А память у меня, замечу, — хорошая. На ее полках откладывается все, даже то, что не нужно.
— Как и у всех, Элизабетт. Есть хочешь?
— Не-а, — мотнула головой Лизка, — я куриных ног натрескалась так, что до завтрашнего вечера уже ничего есть не буду. Да мне много и не надо. — Она вздохнула. — Меня прокормить легко. Я — человек карманных размеров. — Она снова вздохнула. — Дай лучше коньяка!
Пыхтин прошел в комнату, разрядил ТТ, спрятал его в стол. Ящик закрыл на ключ. Глянул на себя в зеркало. Лицо его было спокойным, улыбчивым, чуточку грустным, словно бы он потерпел любовное поражение и теперь оправлялся от него.
— А насчет кассы ты это… серьезно? — прокричала Лизка с кухни.
— Не знаю. Поживем — увидим. А как бы ты хотела — серьезно или не очень?
— Я бы хотела — серьезно. Только без крови.
— Сама себе противоречишь. Серьезно без крови не бывает.
— Ты чего, не боишься крови?
— Как я могу ее бояться? — удивился Пыхтин. — Я же в Афганистане был.

Глава четырнадцатая

Убитых прапорщиков нашли только через неделю. Знающие люди обратили внимание, что над пустынной, пользующейся недоброй славой рощицей начали виться вороны — они то пикировали вниз, в одну точку, то взметывались вверх, словно бы с земли их кто-то спугивал, поднимал в воздух, галдели возбужденно, кружились над деревьями и снова беспорядочно шли на посадку.
«На падаль пикируют, — определили знатоки, — лось там лежит заваленный, либо еще что похуже…» Потом по округе начал распространяться характерный сладковатый запах, в лес отправились любознательные детишки-гайдаровцы, как стали звать бывших тимуровцев, принеслись оттуда с испуганными всполошенными лицами, бледные.
— Там это… это…
— Что это?
— Мертвяки!
В лес выехали Головков и Лысенко, пробыли там недолго — около гниющих тел находиться было нельзя, — в город вернулись озабоченные.
— Как ты думаешь, к нашим бандюганам это имеет отношение? — спросил Головков у прокурора. Несмотря на озабоченность и то, что всего полчаса назад общался с разлагающимися трупами, был он свеж, отлично выглядел, от него вкусно пахло хорошим французским «афтошейфом» — специальным «мягким одеколоном».
— По наглости, с которой совершено двойное убийство, — имеет, по почерку — не знаю, — задумчиво проговорил Лысенко, — не готов пока ответить. Хотя эта вот штуковина, — он приложил руку к левой стороне груди, подсказывает — имеет…
— Ну что, раз чутье подсказывает — значит, и это — их рук дело. А с другой стороны, как говорят нынешние молодые, — поди унюхай. А унюхав — докажи. Кто эти люди, где работают?
— Скорее всего, нигде не работают. Образовали какое-нибудь липовое акционерное общество либо товарищество с ограниченной ответственностью и под его крышей занимаются разбоем.
— Товарищество с неограниченной ответственностью. — Головков засмеялся, смех его был грустным.
— Это одно и то же. Грабят потихоньку, занимаются насилием, убивают, а по документам числятся безобидными сотрудниками товарищества «Ржавый гвоздь» или акционерного общества «Драный лапоть». Вот и ищи их свищи.
— И искать будем, и свистать. — Головков потянулся, нашарил под крышкой пуговку звонка, нажал на нее.
В кабинет вошла Жанна. Лысенко глянул на нее и поспешно отвел взгляд в сторону: Жанна ему нравилась. Смотрелась девушка, как топ-модель с обложки модного журнала. Лысенко знал, что за Жанной пытается ухаживать Ерохов, но дело дальше вздохов у него не продвинулось.
— Пригласи ко мне майора Веретешкина.
Жанна поспешно кивнула, бросила заинтересованный взгляд на прокурора и исчезла за старой дубовой дверью.
— Она у тебя аттестованная? — спросил Лысенко.
— В смысле звания? Нет, Жанна — вольнонаемная. Хотя учится на четвертом курсе в юридическом и уже тянет на офицерское звание. Ладно, — Головков вздохнул — тяжела была шапка Мономаха, — вернемся к рациональному и интуитивному.
— В смысле? — Лысенко отер платком ладони — ему казалось, что от рук не может отлипнуть запах гнили, с которой он недавно имел дело. Лица прапорщиков были расклеваны, животы разодраны, ноги объедены — кроме ворон к телам наведывались лисы, бедокурили, лакомились кишками и печенкой…
— Ну, рациональное — это жесткая система доказательств, интуитивное — чутье. Я бы так, на манер академика Натальи Бехтеревой, и назвал бы два подхода к раскрытию преступления: рациональный и интуитивный.
— Я думаю о другом, — сказал Лысенко, — если прапорщики здешние, то почему ни одна из воинских частей в Краснодаре не объявила о пропаже своих людей?
— Думаю, это обычное головотяпство. Ныне никому ни до кого нет дела.
— Ты в воинских эмблемах разбираешься?
— Более менее.
— Что у них были за эмблемы?
— Обычные общевойсковые. Железная звездочка в лавровом венке.
— Все атрибуты свежей могилы: звездочка на макушки пирамидки и лаврушка у подножия. Кто у нас носит обычные армейские эмблемы?
— Да все кому не лень, начиная с пожарников, кончая фельдсвязью.
— Надо запрашивать городские части — у кого пропали два прапорщика?
— А если они командированные?
— Дело хуже, но все равно найдем. Найде-ем! Начинать надо сегодня, и начинать с городских воинских частей, потом перейти к краевым, а далее — останавливаться там, где будут засечены армейские погоны.
Ясное небо за окном быстро угасло, со стороны далекого моря налетел ветер, поднял в воздух гору листьев.
— Вот и кончилась хорошая погодка, — сказал Головков, — отцвели ясные денечки.
— Ветер с моря — это еще не ветер. Вот когда со стороны Москвы подует сиверко, тогда будет конец и ясным денечкам, и осени со свежими овощами и фруктами, и нашему с тобой нормальному рабочему состоянию.
— Не каркай. — Головков поморщился. — Я хочу познакомить тебя с одним сотрудником. Прибыл из Москвы. Это не для огласки.
— На подмогу приехал? В Москве считают, что мы своими силами не справимся?
— Считают, что с организованной преступностью надо бороться организованно.
— Где поселил парня?
— Как где? На служебной квартире. Не могу же я показать его сотрудникам и сказать: «Знакомьтесь с дяденькой…» Поэтому держу в подполе.
— Действительно дяденька? С животиком, в домашних тапочках, с брюзгливой усмешкой на губах?
— Да нет. Нормальный спортивный парень. Приятный, техничный…
В дверь раздался стук, на пороге возник майор с вежливым подобранным лицом, пытливо глянул на Лысенко, потом перевел взгляд на хозяина кабинета:
— Вызывали?
— Вызывал, Игорь Семенович, садитесь. Во-первых, как себя чувствуете?
Майор приподнял одно плечо.
— Да как сказать? Живой вроде бы…
— Игорь Семенович недавно был ранен, — сухим ровным голосом пояснил Головков прокурору, — в аэропорту брали одну банду, игральную… Те выхватили пистолеты. В общем, все понятно…
Майор виновато, левой половиной рта, улыбнулся, вновь приподнял плечо.
— И на старуху бывает проруха. Зато в госпитале довелось познать, что такое братство раненых людей. Очень даже крепкая штука. Такая спайка образуется только на фронте. — Майор уловил сомневающийся взгляд Головкова, усмехнулся. — Не верите? Напрасно. Я понимаю: все это — романтическая бредятина, дым, жар, который может прийти только в романтическую голову, но таких голов нам, в милиции, не надо, как говорите вы, товарищ подполковник, но… В общем, в госпитале собрались люди, которые посмотрели в лицо смерти и поняли, что это такое. Каждый из них ныне готов мчаться на помощь любому, кто позовет…
— Игорь Семенович, Игорь, — Головков поднял руку, останавливая майора, — я же ничего не оспариваю и не собираюсь оспаривать…
Майор замолчал, виновато отвел взгляд в сторону.
— А мне показалось…
— Мы с прокурором… вы знакомы с Сергеем Сергеевичем Лысенко, нашим межрайонным прокурором? — Головков подождал, когда Лысенко и майор пожмут друг другу руки (прокурор отметил, что пальцы у майора совсем вялые, слабые, ладонь потная — человек этот еще не выздоровел), продолжил: — Мы с Сергеем Сергеевичем только что приехали с места преступления… Убиты двое военнослужащих. Кто они, откуда — непонятно. Может, наши, краснодарские, а может, и нет. В лесочке том есть проселок, две полупесчаные, полуземляные колеи, на них — следы двух машин. Пятно масла еще осталось, вытекло из радиатора одной из тех машин, предположительно — уазика. В общем, Игорь Семенович, подключайтесь к этому расследованию. Прокуратура дает добро. — Головков, невесело улыбнувшись, покосился на Лысенко, что-то рассматривавшего в окне. — Проверьте, все ли прапорщики в наличии в краснодарских частях. Если в наличии, придется делать запросы по стране — где-то же пропали люди, где-то две пайки хлеба остаются несъеденными. Все понятно, Игорь Семенович?
— Более чем…
Головков нажал на рычажок старого селектора, соединяясь с хозяйственником управления.
— Как у нас с бензином?
— Федотыч добыл сто литров.
— Пусть только с коммерсантами не вожжается, а то нам эти сто литров дырявым боком обойдутся.
В милиции, как и в прокуратуре, счет горючему вели на литры, на жалкие килограммы и даже сотни граммов, — бензина не было, зарплату не выдавали по полгода, сотрудники уходили в другие места, кадровый состав стал совсем жидким — все старательно разрушалось, — только разрушалось и ничего не возводилось, создавалось невольное впечатление, что кому-то это разрушение очень даже на руку, выгодно безмерно, кто-то управлял этим процессом, сидя наверху. На самом высоком верху, вот ведь как, в Москве, — может быть, даже в кремлевском коридоре.
Каждый рубль приходилось выколачивать с боем, каждый литр бензина — с тремя боями. И все равно милиция пока жила, — как жила и прокуратура, — боролась, она обязана была выжить, иначе к чему все эти усушки-утруски, августовские революции и борьба с предательством пятнистого…
— Не услышал ответа по существу, — неожиданно недовольно проговорил Головков, — пусть Федотыч заглянет ко мне.
— Да никаких коммерсантов и в помине нет, успокойся, — Лысенко оторвался от окна, — это я вам дал бензин. Мы получили четыреста литров, сто я велел отдать тебе.
— Слава богу, — облегченно протянул Головков, — не то я думал, что наш Федотыч проявил хватку и накачал бензина из-под земли.
— Как он может накачать бензина из-под земли?
— Очень просто. С помощью какого-нибудь товарищества либо кооперативного банка.
Через пять минут майор Веретешкин уехал — во дворе фыркнул мотор уазика, Федотыч на прощание дал сигнал, будто посылал привет своему начальнику и сожалел об этом — ведь он, как личный шофер руководителя, был освобожден от оперативных заданий, но ни машин других, ни людей у подполковника сейчас не было и никто не обещал такой роскоши, звук сигнала был скрипучий, горький, и Головков, словно бы поняв то, чего раньше не понимал, усмехнулся.
— Кто мог предположить, что люди ради соевой колбасы и шоколадки «баунти» в уличном ларьке будут терпеть все это?
— Тот, кто затевал перестройку и передел собственности.
— Не укладывается это в голове… Нищие старухи, умирающие фронтовики, которых не в чем хоронить — в землю кладут в полиэтиленовых мешках, бомжи, проститутки, беспризорники, наркоманы, война в Таджикистане, бои в Чечне, сдыхающий Север, такой же загибающийся Дальний Восток, образование, культура и наука, отправленные на кладбище, болезни, которых мы не знали, и тридцать тысяч лопающихся от жира новых русских… Нет, не укладывается. — Лысенко поморщился, словно бы у него защемило сердце, сквозь зубы втянул в себя воздух. — И сказать ведь наверху некому — мигом отправят на пенсию. Даже если тебе еще можно лет двадцать работать.
— Сергей Сергеевич, вы слишком эмоциональный человек, — подполковник укоризненно покачал головой, — и слишком открытый. В наше время нельзя быть таким открытым.
— А каким можно?
— Ныне выживают только хитрые люди. Я не призываю быть хитрым, но… Честными ныне костры растапливают — очень хорошо горят товарищи, вспыхивают, будто свечки, но их, дорогой Сергей Сергеевич, становится все меньше и меньше. Эта порода не разводится.
— А людей в красных пиджаках с бычьими затылками — все больше и больше, — голос прокурора сделался язвительным, — с двадцатидолларовыми бумажками они ходят в сортир… А другие с голода пухнут. Вот чего мы достигли.
— То ли еще будет!
— Ладно, чего впустую сотрясать воздух? Вернемся к нашим делам. Грустным, между прочим.
— Давай только по чашке кофе выпьем, — предложил Головков, нажимая на кнопку вызова секретарши. — А еще я проверю, готовы ли снимки двух убитых прапорщиков.
— Надо бы все снимки рассмотреть, не только прапорщиков, а и семьи Попондопуло, Овчинникова. — Прокурор замолчал и удрученно покачал головой. — Надо же — все убийства на нашей территории! Совпадение? Нет!
— Значит, и банда живет на нашей территории.
— А если дело обстоит по-иному? Если банда действует по закону волков: живет в одном месте, а убивает в другом?
— Такое тоже может быть. Но распутывать все равно придется нам.
Вошла Жанна.
— Жанночка, нам кофе, пожалуйста, — мне, как всегда с молоком, Сергею Сергеевичу — черный, жгучий, как спирт, еще — сахар, печенье и майора Ерохова с фотоснимками.
Жанна несколько раз кивнула головой, запоминая, что говорил подполковник, словно бы каждый раз утверждая сказанное, улыбнулась, бросила очередной взгляд на элегантного Лысенко и ушла.
— Завидую тебе, — неожиданно сказал Лысенко.
— Чему именно?
— Обаятельная секретарша, уютный кабинет, исполнительные подчиненные, дома все в порядке… Что еще нужно человеку для счастья?
— Э! — Подполковник неопределенно махнул рукой. — Не напоминай мне героя фильма «Белое солнце пустыни». У каждого из нас хлопот полон рот и каждому из нас хотелось бы оказаться в шкуре другого — тебе в моей, мне в твоей.
— Эт-то точно.
— Лучше скажи, когда соберемся на охоту? Сейчас, пока утки и гуси сидят в лиманах, отдыхают перед броском на юг, еще можно взять что-то на шулюм, через неделю будет поздно — птицы уйдут…
— Ты задал правильный вопрос: когда? Вот именно — когда? Когда рак на горе свистнет или несколько раньше?
— Надо обрубить телефоны на три часа, взять ружья, сесть в уазик… За чем же дело стало? — Головков даже головой дернул нервно, ощутив, как в ноздри неожиданно шибанул сладковатый едкий дух пороха, в ушах раздался звон, который всегда возникает от азарта, виски сжало — так захотелось на охоту, что хоть все бросай ко всем чертям, оформляй себе досрочную пенсию и отбывай в лиманы.
Он снова нервно дернул головой, освобождаясь от азарта и некой молодой силы, пробудившейся в нем, сила эта была знакома и Головкову и Лысенко, они считали ее дурной, но ничего не могли поделать, она заставляла их, словно мальчишек, сбивать ноги в кровь, гоняя какого-нибудь обмокрившегося от страха зайца по полям, подниматься в невесть какой ранний час, когда ни один человек в округе еще не думает просыпаться и идти на тягу, мерзнуть, питаться сухарями, пить воду из лиманов, зарабатывать себе язву желудка и кучу всяких других болячек, приходить с охоты домой пустым и ощущать себя при этом счастливым.
— Надо обрубить телефоны, — вялым голосом, окорачивая в себе всякие охотничьи желания, согласно проговорил Лысенко.
В кабинет вошел помятый, с синеватыми водянистыми мешками, вспухшими под глазами, Ерохов, держа в руках пачку фотоснимков.
— Ты чего сегодня такой сердитый? — спросил Головков, мельком глянув на вошедшего. — В троллейбусе кто-то ногу отдавил? Или соседка поутру грубо облаяла?
Ерохов, как и обещал, нарядился в камуфляжную армейскую форму, на мягких, двумя горбиками взметнувшихся на плечах погонах красовалось по одной, окрашенной в защитный цвет майорской звездочке.
— Да-а, — Ерохов огорченно отвел одну руку в сторону, — обнаружились кое-какие неполадки в организме.
— На курорт надо почаще ездить, Ерохов — и все будет в порядке, — Головков ехидно сощурил глаза, — возраст-то уже далеко не мальчика, а мужа.
— Мужа, мужа, — с кислым видом наклонил голову Ерохов, — мужа, которого ждет лужа. — Майор вздохнул, отвел взгляд в сторону, в окно, в котором золотились пожухлой, насквозь просвеченной слабеньким солнцем листвой деревья.
Ерохов думал, что подполковник ничего не знает о его ночном приключении, а подполковник знал. Ночью Ерохов забрался в розарий, где, несмотря на увядание осени, цвели свежие, завезенные откуда-то из Нидерландов розы. Там, за границей, был выведен особый, способный выдерживать северные холода сорт, цветы были крупные, со стеблями, на которых почти отсутствовали колючки, с тонким прочным ароматом, самых разных оттенков — от чайного, нежного, до кровянисто-багрового, густого.
Принадлежал розарий одной коммерческой конторе, которая одаряла цветами иностранцев, приезжавших в Краснодар на переговоры, Ерохов решил, что он нисколько не хуже посланцев какого-нибудь сырого Альбиона или пропахшего старой канализацией Марселя, а уж Жанна, которой предназначались цветы, вообще могла дать фору и англичанкам и француженкам, вместе взятым, — кому угодно, словом.
Майор твердо был уверен, что красивее русских женщин никого нет на свете, поэтому их почаще надо одарять цветами, и если в розарии не досчитаются штук сорок пять роз — ничего страшного. Розы вырастут еще, а счастье может скрыться за углом. Тем более что розы росли, как конский щавель, без счета, и особого ухода не требовали, были неприхотливы, как обычная трава.
Ерохов забрался в розарий и неожиданно столкнулся там с двумя охранниками, также решившими осчастливить своих любимых добротными заморскими цветами.
— Ты чего, дядя, делаешь в чужом огороде? — схватившись за пистолет, поинтересовался один из охранников, плечистый, щекастый, с ровной, будто у него не было ни черепа, ни затылка, шеей.
Второй охранник даже за пистолет не стал хвататься, ухмыльнулся, с жутковатой жадностью глядя на Ерохова:
— Слушай, а может, мы вздернем его на заборе или суку для острастки? Чтоб другим неповадно было лазить в кооперативную крапиву?
— А что, хорошая идея, — одобрил намерение напарника первый охранник, сунул пистолет обратно в кобуру, достал из кармана смотанный в комок электрический провод, тонкий и необычайно прочный, — для этого у меня и проводок подходящий есть, его даже намыливать не надо.
— Перекинем через березовый сук, утром снимем. — Второй охранник протянул руку, чтобы ухватить Ерохова за шиворот.
Майор понял, что эти двое не шутят, а если узнают, что он из милиции, вообще все предпримут, чтобы закатать его в асфальт: лица у охранников были сосредоточенные, тяжелые, глаза — спокойные, мертвые, ни одной блестки в них, и эти глаза испугали Ерохова. Он ушел от цепкой руки охранника в сторону и, словно на занятиях в Высшей школе милиции, как это было когда-то, спокойно и деловито перехватил ее, взял на излом и с силой швырнул охранника на землю.
У того только внутри что-то громко булькнуло, всем телом он всадился в ухоженную мягкую почву, дернул одной ногой, вызвав у Ерохова неодолимое желание добавить к броску еще что-нибудь, но он пожалел охранника. — молодого, самоуверенного, уже знакомого с тем, как убивают людей, — развернулся ко второму охраннику. Тот сунулся было вновь за пистолетом, но Ерохов опередил его и уложил рядом с напарником. Затем неспешно срезал пятнадцать роз — много брать не стал, — и исчез.
Ночью Ерохова прихватило сердце, переволновался майор, пришлось вызывать врача, но слава богу, ничего страшного не обнаружилось. В результате майор появился на работе невыспавшийся, с опухшими глазами, словно с похмелья, но довольный — он поставил на стол Жанне роскошный букет.
— Ну что у нас со снимками? — спросил подполковник, пряча усмешку. — Есть комплект?
— Так точно, полный комлект. И Попондопуло, и Овчинниковы, и нынешние двое…
— На место убийства прапорщиков я отправил Веретенникова, пусть немного покумекает, может, что-нибудь выловит?
Подполковник разложил фото на столе ковром, не сдержал вздоха — все-таки нормальному человеку не дано привыкнуть к трупам. Хорошо, что хоть снимки черно-белые, лица вроде бы землей измазаны, а ведь это — запекшаяся кровь. Головков накрыл ладонью один фотоснимок со страшным человеком на нем — близкий выстрел разнес человеку голову.
— Попондопуло и… — Головков накрыл рукой другой снимок, — Овчинников. Следом сотрудник ГАИ и двое автолюбителей, — подполковник перешел к следующей группе снимков, — теперь вот прапорщики. Кстати, на пальцах у них обнаружены следы оружейного масла — явно имели дело с автоматами Калашникова. О чем это свидетельствует?
— О том, что эти люди были торговцами оружия, — сказал Ерохов.
— Вовсе не обязательно. Прапорщики — люди военные, им положено иметь дело с оружием.
— Следствие покажет, торговали или нет. — Вид Ерохова сделался смущенным. — Извините, увлекся.
— А с другой стороны, майор Ерохов, может быть, и прав — военным сейчас не на что жить, беспросветные генералы, как в армии называют прапорщиков, тянут все, что плохо лежит. И в первую очередь, конечно, оружие. Мы узнаем, были прапорщики торговцами оружия или нет, очень скоро — это несложно. Гораздо сложнее другое — одна банда убила всех этих людей или банд было несколько?
— Убийства очень разные, — Лысенко задумчиво помял пальцами подбородок: голова была вялой, в ушах раздавался далекий звук, словно бы он слышал стук собственного сердца. — Очень, — добавил он.
— И тем не менее, произошли они в одном районе — это раз, и два — объединяет их особая жестокость.
— Да, работали ребята, которые хорошо знают это дело. Может быть, афганцы?
— Почти все афганцы в нашем районе остепенились, хотя… — подполковник взял снимок с изображением убитого предпринимателя-грека, — хотя могут быть и чеченцы. Вот хватим мы горя, если чеченцы закончат у себя военные действия и переберутся к нам. Эти ребята не знают, что такое пощада. И характер у них другой, чем у афганцев. Наши афганцы воевали на чужой территории, чеченцы — на своей.
— Да, разница есть, — согласился с ним Лысенко. — Война на своей территории — это война своих со своими, гражданская. А на чужой, справедливая она или нет, — это война с чужими, где есть враг… У солдата совсем другая психология. Человек со своей войны, из какого-нибудь Гудермеса, приходит искалеченным, это нечеловек в человеческой оболочке, из Афганистана ребята приходили все-таки другими.
— Верно, — сказал Головков, — я сам это наблюдал.
— Теперь об убийствах. Одна банда совершила их или несколько?
— Я считаю — одна. А ты?
— Доказательства какие?
— Никаких. Просто внутреннее чутье подсказывает. — Лицо у Головкова потяжелело, в глазах неожиданно появилось загнанное выражение, Лысенко понимал подполковника: столько времени прошло, а они никак не могут нащупать след банды, подполковника каждый день дергает начальство, и что ни начальник, то обязательно упреки, угрозы, накачка и извечный, набивший оскомину вопрос: когда? Когда будет накрыта банда?
Решение, которое они должны были принять, могло повлиять на поиск. Ведь если убийства совершены разными людьми, то и искать придется разных людей, а сил и сотрудников на это нет; если же убийства совершены одной бандой, то и силы можно объединить, к милицейской четверке приплюсовать еще народ, создать толковую группу, тогда и поиск пойдет быстрее.
Банда неуловима, действует нагло, жестоко, свидетелей не оставляет. Ну хотя бы один свидетель выжил, хотя бы один — рассказал бы, кто приезжал, на чем, сколько человек? — но нет, рассказать это некому. Головков болезненно дернулся, взялся рукой за щеку.
— Что, опять зубы? — посочувствовал Лысенко.
— Нет. Тот расшалившийся корень я уже выдрал, осталось только неприятное воспоминание о нем.
— А как же твоя теория, что у человека должны быть целы все зубы? И что вырванный зуб никогда уже не вырастет?
— Теория теорией, а практика практикой. — Головков вздохнул зажато — он страдал от того, что не мог высчитать точную формулу, которая помогла бы раскрыть преступления, нащупать незнакомую банду. К тем бандам, которые он знал, совершенные убийства отношения не имели. — Что будем делать?
— Объединять усилия, больше делать нечего. — Лысенко находился точно в таком же положении, как и подполковник.
— Все расследования объединяем в одно уголовное дело?
— Логика подсказывает именно это.
— Ладно, — Головков, оживившись, потер руки, — пусть враги трепещут!
— А как быть с начальством? С супостатами все понятно, а вот начальство, оно нам с тобой головы проклюет.
— Пусть клюет. Будем отбиваться. Как там твой щенок себя чувствует? — поинтересовался Головков, вспомнив, что прокурор купил породистого охотничьего щенка, чистокровного англичанина. — В лиманы не возил?
— Какие там лиманы? — поморщился Лысенко. — И вообще, Леонид Петрович, преступники мы с тобою оба, по отношению к себе преступники. С весны не можем выкроить часа три и смотаться на утиный лиман…
— Не можем, — подтвердил подполковник, — хотя очень хочется.
— Надо только решиться.
— А что? Все может быть! Можем и решиться, — воскликнул подполковник взбодрившимся голосом, — когда твоя собака подрастет.
— Мда-а, — с досадою протянул Лысенко. — Это произойдет, когда на твоих погонах засияют полковничьи звезды, а меня за разные нераскрытые преступления переведут на работу в детский сад.
Головков поднялся из-за стола, застегнул на все пуговицы форменную тужурку с эмблемой, нашитой на рукав. На эмблеме был изображен трехцветный флаг.
— Прокуратура еще до этого не додумалась. — Лысенко показал пальцем на эмблему, допил чай и поставил стакан на стол. — Погоны у нас есть, а эмблем нет.
— Отстаете.
— Просто начальство у нас умнее, чем у вас.
— Это точно, — согласился Головков, — когда начальство не имеет мозгов, у подчиненных болит нее только голова, но и задница. И гениталии тоже.
— А гениталии, позволь у тебя спросить, тут при чем?
— Ногой по ним бьют, ногой. Больно. Считают, что это укрепляет мозги. — Головков сгреб снимки в кучу, отдал Ерохову. Когда тот вышел, сказал прокурору: — Нам пора.
— Куда едем?
— Я же тебе сказал, что из Москвы прибыл гость… один капитан. Едем к нему.
— Кто еще знает, что этот капитан прибыл в Краснодар?
— Только ты и я. Я даже начальству своему, здешнему, ничего не сообщил. И сообщать пока не буду. Вот когда нащупаем след банды, тогда и сообщу.
— Правильно поступаешь, — Лысенко накинул на себя легкий изящный пыльник — так в Краснодаре по старинке называли светлые летние плащи. — Я бы многое отдал, чтобы найти хотя бы одного человека, который может навести на след банды.
— Я ищу таких людей, Сергей Сергеевич, ищу и будь уверен — найду!
Встреча с Игорем Ивановым была короткой, Лысенко даже стало жаль москвича — парень маялся без дела, тренировался в маленькой, похожей на чулан, темной комнатке, читал книги и готов был заскулить от тоски и одиночества, — и прокурор очень скоро покинул москвича и Головкова: тем надо было вдвоем обсудить разные детали…
— У вас тут свои дела, секретные, — сказал он подполковнику, — а у меня свои, все на виду. А раз на виду, то ждать не могут.
— Зато итог бывает общим.
Ничего не ответил на это Лысенко, пожал руку молчаливому, с настороженным взглядом капитану Иванову, распрощался с Головковым и уехал.
…Первый след, за который удалось зацепиться, обнаружился этим же днем, уже в конце, в вечерних сумерках. В приемной Головкова объявился испуганный паренек с седой прядкой волос, выбелившейся у него на темени, и влажными глазами — ученик седьмого класса Леня Коркин, сопровождаемый матерью — крупногабаритной усталой женщиной с угасшим взглядом и отекающими короткими ногами.
— Вам кого? — спросила гостей Жанна.
— Нам? — Серафима Сергеевна Коркина слизнула языком пот с верхней губы. — Нам — начальника.
— Начальник, подполковник милиции Леонид Петрович Головков, сейчас очень занят. Может, кто-нибудь другой сумеет его заменить?
— Не-а. — Серафима Сергеевна мотнула головой, упрямо сжала губы, решив помолчать, потом поняла, что молчание — это не выход, снова мотнула головой: — Говорить мы будем только с начальником.
— А что у вас…
— Важное сообщение.
— Может, заместитель подойдет?
— Нет, нужен только начальник. Говорить будем с ним и больше ни с кем.
Жанна покачала головой: экая упрямая тетка, может, ее выпроводить из отдела вообще, как это делают ныне сплошь да рядом, но с другой стороны — вдруг у этой неряшливо одетой толстухи действительно важное дело, о котором должен знать только подполковник? Поколебавшись немного, она зашла в кабинет Головкова:
— Леонид Петрович, к вам на прием просится очень странная дама.
— Чем же она странная?
— Желает говорить только с вами и больше ни с кем.
— Ну и чего же тут странного? Она просто помнит прошлые времена и поступает так, как поступила бы при Леониде Ильиче Брежневе. Как это ныне называется? Очень мудреное выражение…
— Что-нибудь совковое?
— Во-во! Совковый менталитет. Ладно, пусть минут десять подождет.
— Она не одна, с ней мальчишка. Очень зажатый.
— Приму вместе с очень зажатым подростком, — Головков по-боксерски бодливо наклонил голову, будто шел против ветра, потер пальцами вначале один висок, потом другой, — пусть немного подождут.
— Может, вам лекарство дать?
— Что? — Головков поднял невидящий взгляд на Жанну.
— Ну-у… анальгин, чтобы голова не болела. Есть седалгин.
— Нет, спасибо. — Головков, словно бы всплывая на поверхность самого себя, неожиданно печально улыбнулся, снова потер пальцами виски, вначале один висок, потом другой.
Четырнадцатилетний школяр, находившийся в приемной, оказался свидетелем того, как инспектор ГАИ остановил огромный, с блистающим от свежего лака кузовом фургон, из кабины выскочил высокий, очень приметный парень и расправился с инспектором. Вместе с ним — и с двумя мужчинами, остановившимися около инспектора на легковушке.
— Так-так-так, — забормотал Головков обрадованно, он даже растерялся от такой удачи, внезапно свалившейся на него, улыбнулся широко, засуетился. — Может, вы кофе хотите? Чаю? У меня есть вкусные конфеты… Ты любишь конфеты? — спросил он у мальчишки.
Тот вопросительно глянул на мать.
— Любит, — сказала мать.
— Как тебя зовут? — спросил Головков у мальчишки.
— Ленька.
— Ленька — это хорошо. Только Ленька какой — Алексей или Леонид?
— Леонид, — ответила за мальчишку мать.
— Тезка, — лучисто улыбаясь, воскликнул Головков. — Тезочка. Я тоже Леонид. А это откуда? — Он протянул руку и тронул пальцами седую прядь, высветлившуюся на Ленькиной голове.
— Это с того дня образовалась, — сказала мать, — как он увидел то убийство, так и поседел.
— Ясно. — Радостные нотки в голосе Головкова исчезли, он нажал на кнопку, вызывая Жанну, с шумом втянул в себя воздух. — А еще говорят, что ваше поколение счастливое, — сочувственно проговорил он и замолчал.
В дверях появилась Жанна, цокнула каблучками-шпильками.
— Вызывали?
— Жанна, неси нам сюда три кружки хорошего чаю, того, вкусного, что я привез из Москвы.
— Называется «Эрл грей», Леонид Петрович.
— Вот-вот, «грея» этого самого. Конфеты у нас еще есть, да? Печенье? В общем, давай нам сюда все самое вкусное.
Жанна с удивлением посмотрела на шефа, потом перевела взгляд на толстую, небрежно одетую женщину, прикинула про себя, может та быть родственницей подполковника или нет, пришла к выводу, что нет, ничего не сказала и исчезла.
— Тезочка, — ласково проговорил подполковник, глядя на хмурого бледнолицего паренька… — Пока Жанна нам стол с конфетами соображает, ты рассказывай… Рассказывай!
Ленька вопросительно глянул на мать. Та повелительно наклонила голову.
— Рассказывай! — Крупное тело ее неожиданно вздрогнуло, колыхнулось резко, заваливаясь в сторону, Серафима Сергеевна тяжело оперлась на колени, словно не давала себе встать, и всхлипнула.
То, что рассказал Ленька, было ошеломляюще, подполковник просто не мог поверить в удачу, нежданно негаданно свалившуюся на него: паренек подробно обрисовал и человека, в чьих руках был автомат, и водителя фуры, и саму фуру со сверкающими заморскими надписями вдоль всего кузова, и последовательность всего происшедшего, — он даже номер фуры запомнил, вот ведь как.
— Ох, тезка, тезка, — размягченно пробормотал подполковник, — ты даже не представляешь, как ты нам помог! И вообще, ты такой славный человечек! Находка! — Он тяжело, ощущая собственную непрочность, поднялся с кресла, прошелся по кабинету, спросил раздраженно, обращаясь в никуда: — Ну где там Жанна? — Потом остановился около Леньки, погладил его рукой по голове: — Ты огромный молодец! Отец у тебя есть?
Ленька вопросительно покосился на мать.
— Не-а, — ответила та за сына. — Утек наш батька. В далекие края, за сиреневым туманом и запахом тайги. Туда, где цветет багульник… Живем без батьки.
— Понятно, — прежним размягченным голосом пробормотал Головков, выпрямился резко: — Жанна!
Дверь открылась, на пороге появилась секретарша с подносом в руках.
— Тебя только за смертью посылать, — выговорил ей подполковник, проворно и ловко подхватил поднос. Поймал себя на этом услужливом движении, произнес удивленно: — Однако!
— Так ведь чай согреть надо было, Леонид Петрович.
— Согреть, согреть, — проворчал Головков, — у тебя электроплитка всегда должна быть включена, а крышка на чайнике подпрыгивать от пара. — Подполковник поставил поднос на стол, налил чаю в чашки, одну придвинул к Леньке. — Угощайся, дорогой тезка. Как ты будешь по отчеству?
— Геннадьевич, — ответила за сына мать.
— Угощайся, Леонид Геннадьевич, вкусным заморским чаем, конфетами, печеньем, ешь все, что тут есть. Правильно я говорю, Жанночка? — Головков выпрямился и прощающе посмотрел на секретаршу.
— Так точно! — по-военному коротко и четко ответила та, и подполковник подумал удовлетворенно: а ведь подрастает кадр для профессиональной милицейской работы. Хотя, секретарша — это не профессия, а вот дознаватель или инспектор по работе с несовершеннолетними — это уже профессия.
— Вы, Серафима Сергеевна, тоже угощайтесь. Не стесняйтесь, пожалуйста.
— Ленька все, что тогда увидел, держал в себе, — со вздохом проговорила Серафима Сергеевна, — вона, даже седеть, как старичок, начал. Хорошо, я углядела, что с парнем происходит чего-то не то, стала допытываться… И допыталась.
— Спасибо вам, Серафима Сергеевна. — Головков прижал руку к груди. — Думаю, что по линии управления внутренних дел мы найдем деньги, чтобы поощрить вас за очень серьезную помощь.
— Это хорошо, — Серафима Сергеевна вздохнула гулко, погладила сына по голове, — Леньке костюм, чтобы в школу бегать, справлю. Да и сама школа денег тоже просит, она считается бедной, плохонькой, платить вроде бы не надо, а все деньги приходится таскать — то двадцатку, то сороковку…
— Какую двадцатку с сороковкой? — недоуменно спросил Головков. — Таких денег нету, Серафима Сергеевна.
— Двадцатка — это двадцать тысяч рублей, сороковка — сорок.
Головков засмеялся:
— Впервые слышу, чтобы у денег так лихо отнимали нули.
— Народ давно отнимает. Цены-то по сравнению с брежневскими поднялись так, что когда начинаешь смотреть, шапка с макушки падает, слишком высоко надо задирать голову. А школа… школа постоянно требует денег. То учителю на день рождения, то на покупку какого-нибудь собачьего скелета для уроков по зоологии. А чего ее изучать, собаку-то, а? — Серафима Сергеевна недоуменно заморгала маленьким влажными глазами. — Собака, она и есть собака, все в ней собачье, все известно. И тратить на ее костяшки деньги — пустая забава, ерунда. — Серафима Сергеевна влажно хлюпнула носом и махнула рукой. — А учителя эти… Нет им дела до жизни народной. Никакого дела…
— Ну, не надо судить так строго, Серафима Сергеевна, — мягко проговорил Головков, — кто знает, может, из иного маленького человечка, который сегодня изучает собачий скелет, завтра выйдет великий ученый? Найдет лекарство от рака, церроза печени и облысения, а? Может такое быть?
— Облысение — тьфу! — мрачно бросила Серафима Сергеевна. — Безобидная вещь, пот под мышками. Лысые люди долго живут…
— От этого «пота под мышками» очень многие умные люди чувствуют себя неуютно. — Головков поймал себя на том, что он заводится, начинает говорить горячо, еще немного — и вступит в спор с этой женщиной. А спора ему как раз и не надо было.
Упрямо мотнув головой, — Серафима Сергеевна тоже была человеком заводным, — придвинула к себе чашку с чаем, шумно потянула носом, ловя ноздрями тонкий вкусный дух, потом из стеклянной вазочки достала сразу три скибки печенья, сложила их вместе, словно бутерброд, и с хрустом надкусила. Открыла рот, чтобы произнести первую фразу и начать боевые действия, Головков этот момент засек и, обрезая всякие попытки вступить в спор, спросил:
— Вкусно?
— Угу! — готовно ответила Серафима Сергеевна.
— Печенье мы прямо на фабрике покупаем. И дешевле обходится, и главное — в пакет никаких отходов не насыплют.
— У меня таких возможностей нету, — со знакомым вздохом проговорила Серафима Сергеевна. Похоже, она уже забыла, о чем собиралась спорить с начальником милиции — подполковник перебил ей все мысли.
— Вы не представляете, Серафима Сергеевна, какие вы с моим тезкой молодцы, — похвалил Головков своих гостей в очередной раз, — какие огромные молодцы…
А гости чего-то заторопились и поднялись из-за стола — угрюмый, с поникшим, будто у юного старичка, лицом Ленька и отдутловатая усталая женщина. Подполковник взял блюдо с печеньем и ссыпал содержимое в сумку Серафимы Сергеевны. Та попробовала сделать протестующее движение, но Головков остановил ее.
— Берите, берите, Серафима Сергеевна! Вечером чайку попьете, это и вкусно и очень полезно для здоровья — чай с печеньем, — он потрепал Леньку по голове, — особенно таким вот глазастым самостоятельным мужикам.
— Да уж, самостоятельный… по касательной, — не сдержавшись, сердито пробормотала Серафима Сергеевна, — с печки в ботинки прыгать умеет, почти не промахивается… Освоил это дело. А в остальном, — она вздохнула сгорбилась. — Тяжело мне с ним. Вечно попадает в разные истории.
— Ничего, терпите, Серафима Сергеевна, — бодро проговорил Головков. — Бог терпел и нам велел.
Серафима Сергеевна выпрямилась, строго посмотрела на Головкова сощуренными жесткими глазами — в ней словно бы возникло что-то новое, то, чего раньше подполковник не засекал, качнула головой осуждающе и, ничего не сказав, двинулась к двери.
…Вечером Веретешкин доложил, что установлены личности убитых прапорщиков.
— Кто они? — устало спросил Головков. — Откуда?
Веретешкин отбарабанил, даже не заглядывая в бумажку, которую держал в руке:
— Петров Семен Егорович, сорок пятого года рождения, русский, женатый, имеет на иждивении трех сыновей, и Сидоров Павел Павлович, пятидесятого года рождения, женатый, бездетный. Оба работали на складе отдельного саперного батальона, один занимался вещами, выдавал портянки с бушлатами, другой числился по оружейной части…
— По оружейной, значит? — Подполковник не удержался, хмыкнул. — Тебя это ни на какие мысли не наводит?
— Наводит.
— Ну и что?
— Первая прикидка уже сделана. На оружейном складе кое-чего не достает.
— Чего именно?
— Для этого надо провести ревизию, но на первый взгляд, если оценивать навскидку, нет десятка полтора автоматов и нескольких ящиков патронов…
— А пистолеты?
— Еще не смотрели. Военные посмотрят — скажут.
— Вот тебе и ответ на вопрос, почему убиты прапорщики?
— А вдруг из-за машины, Леонид Петрович? Уазик, на котором они уехали из части, ведь тоже угнали…
Подполковник колюче, испытующе глянул на Веретешкина, в посветлевших глазах его мелькнуло сомнение, он отрицательно покачал головой, хотел было сказать: «Вряд ли», но вместо этого произнес:
— Все может быть! Все, что узнали, передайте Ерохову, он ведет следствие, а сами займитесь прапорщиками.
Веретешкин неохотно, очень вяло кивнул, развернулся и пошел к двери, от согнутой постаревшей спины майора исходило что-то жалкое, и подполковник невольно подумал: «Это он после ранения так сдал, даже выпрямиться не может… Эх, Веретешкин, Веретешкин… Надо отправлять мужика на отдых». Позвал, когда тот уже открыл дверь:
— Игорь!
Майор остановился, косо, через плечо глянул на Головкова, взгляд его был бесконечно усталым, лоб озабоченно сморщился, и жалость болью и звоном стукнулась в виски Головкова.
— Да, товарищ подполковник.
— Я тебе в помощь дам человека… И вообще, смотри, может быть, тебе на пару недель куда-нибудь слетать отдохнуть? В Сочи можно махнуть, ребята наши роскошно примут… Можно в Геленджик, в Туапсе, в Джубгу.
Скупая улыбка раздвинула губы Веретешкина, он отрицательно покачал головой.
— Спасибо, товарищ подполковник. Разрешите идти?
— Иди. — Подполковник вздохнул, посмотрел в окно, на редкую золотистую листву, непрочно висевшую на прозрачных, ослабших перед зимой ветках деревьев, вновь подумал о Веретешкине, но в следующий миг отогнал эту мысль от себя: человек знает, что делает. Единственное, что — в помощь ему надо кого-нибудь дать. Может быть, Григорова?
Через несколько минут, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик, подполковник вызвал к себе старшего лейтенанта Григорова — веселого, черноглазого, белозубого казака, в чьих жилах явно текла кавказская кровь, — наведался в их род какой-то жгучий абрек, свалившийся с гор, подкараулил молодуху в зарослях и завалил, — Григоров в отличие, скажем, от Ерохова или Веретешкина, был здешним жителем, знал все краснодарские улицы и дворы, входы и выходы, злачные места, щели и чердаки. За легкий нрав и открытость многие в милиции звали старшего лейтенанта Александра Григорова Шуней.
— Не обижаешься, когда тебя Шуней величают? — спросил у него как-то подполковник.
— А чего обижаться-то? Да пусть хоть Горшком величают. Главное, чтобы в печь не сажали.
Григоров возник в двери оживленный, призывно блеснул зубами, будто добрый людоед, готовый перекусить пополам любого, кто не понравится любимому начальству, Головков невольно подумал о том, что этому человеку жизнь дается легко и это хорошо, поскольку нет ненужной борьбы и это сохраняет силы, время остается не только на работу, но и на веселье, и Шуня этим успешно пользуется.
Другой же человек донельзя ослабевает в какой-нибудь ненужной борьбе, пытаясь доказать, что верблюд не способен пролезть в ушко иголки, сходит на нет, теряет вкус к жизни, становится раздражительным, неприятным, и люди понемногу отворачиваются от него. Кому охота иметь дело с брюзгой?
Другой коленкор — Шуня. От него исходят добрые токи, человек, который общается с ним, получает дополнительный заряд.
— Я уже и не помню, отдыхал ты в этом году или не отдыхал? — Подполковник виновато коснулся пальцами виска. — Все в голове перемешалось.
— Еще бы! Столько преступлений — и все на наш район, — сочувственно проговорил Григоров. — Тут не только голова пойдет кругом, но и задница, извините, тоже.
— Так был ты в отпуске или не был?
— Не был.
— И не удастся пока, старлей, понял? Пока мы кое-кого не изловим.
— Не удастся, так не удастся, — спокойно отозвался Григоров, призывно блеснул белью зубов.
— Зато на следующий год получишь двойной отпуск, сможешь поехать хоть в Антарктиду. Времени у тебя будет, как денег в банке.
— Угу, товарищ подполковник, — подтвердил Григоров, — в банке из-под килек. Но не нужен нам берег турецкий, товарищ подполковник, и Антарктида нам не нужна.
— А ты, оказывается, большой поэт, — подполковник неожиданно нахмурился, — певец народов. Вступительных речей, извини, произносить не буду. Ты слышал, что в нашем районе объявилась банда? Если не слышал, то зайди к Ерохову, он тебе кое-что расскажет о ней. А после подключайся к Веретешкину, у него самые свежие трупы на руках, два экземпляра, надо разобраться.
Григоров ушел, а подполковник вновь некоторое время сидел молча, с горьким, болезненно осунувшимся лицом, словно бы боль, которую испытали люди, угодившие под охлест пуль, теперь обрушилась на него, мешает ему жить, мешает спокойно ходить по земле, мешает даже дышать. Никто, ни один человек в Краснодаре не услышал, как звучали эти выстрелы, ни один человек не увидел, как были убиты Попондопуло, Овчинниковы, несчастные воры-прапорщики…
Хорошо, что хоть у убийства инспектора ГАИ и двух автолюбителей, затормозивших на свою беду около офицера с полосатым жезлом в руках, оказался свидетель — Ленька Коркин. Но этот свидетель — случайный, Ленька — это обычное милицейское везение, удача, которой могло и не быть. Банда работает жестоко — следов не оставляет, свидетелей, похоже, также. И одна ли банда все это сотворила? Может, их несколько? Вопросы, вопросы, вопросы… Ответов на них почти нет.
Надо быстрее вводить в поиск московского гостя, но Головков пока не знал, как это сделать — след-то еще не нащупан. Пустить столичного капитана в свободный полет? Пусть понюхает, чем пахнет краснодарский воздух, каков вкус у местных фруктов? Но капитан — не здешний, толку будет еще меньше, чем от местных сыщиков. И все-таки это — вариант. Капитана в Краснодаре никто не знает, он человек новый, может, повезет и он познакомится в каком-нибудь шалмане с местными мафиози?
Головков подергал одним плечом — с мафиози не знакомятся, они редко кого отпускают живым… А с другой стороны, что он знает о мафии и краснодарских донах Карлеоне? Ровным счетом ничего. Подполковник покрутил шеей, будто на горло ему надавил воротник, воздух вместо того, чтобы проникать в грудь, застревал в глотке, вызывал боль, рождал рой электрических мух перед глазами, какое-то странное мельтешение теней, то сгущающихся в воздухе, то, напротив, делающихся прозрачными, невидимыми. Ему показалось, это в пространстве возникают, словно бы материализуясь из ничего, души убитых, — самих людей уже нет, а души остались, они живут и теперь требуют у подполковника, чтобы он, как представитель закона, отомстил за них…
Уже совсем поздно, перед уходом домой, подполковнику позвонил Григоров и сказал, что убитых прапорщиков несколько раз видели в пивном павильоне с плечистым парнем, похоже, бывшим афганцем — солдатскую куртку его украшала узкая колодка медалей, на другой стороне куртки поблескивал рубином орден Красной Звезды.
Командовала павильоном Валентина Федоровна Морякова, фронтовичка — старуха очень приметливая, с зорким взором, которая может, судя по всему, кое-что рассказать…
— Мало этого, Григоров, мало, — подполковник озабоченно вздохнул, — хотя уже что-то… Ищи еще. Займись пивным павильоном. Где Веретешкин?
— Сидит в воинской части, бумаги ворошит.
— До сих пор?
— Да. Вместе с командиром батальона.
— Ладно, пусть сидит. Все, что отыщешь в этой пивнушке, — доложи мне. Можешь напрямую.
— Минуя майора Веретешкина?
— Можешь минуя. Пусть он бумагами занимается, не будем его отвлекать. Да и сил физических у него пока маловато, ранение дает о себе знать. Если будет что-то срочное — звони мне домой.
В принципе день нынешний был удачным: Ленька Коркин внезапно прорисовался, теперь вот бабуля из пивного павильона, которая, возможно, тоже кое-что расскажет… И не кое-что, а многое, это Головков ощущал корнями волос, болью своей, всем, что в нем имелось и заставляло печалиться.
Домой он уехал в первом часу ночи. Федотыч несколько раз возникал на пороге кабинета, замирал там в красноречивой позе египетского бога со скрещенными на груди руками, но подполковник раздраженно отмахивался от него и водитель покорно исчезал. Все-таки он был хорошим мужиком, старенький старшина Федотыч, все понимал, только сказать ничего не мог — не привык идти поперек велениям начальства, — он спускался вниз, в машину, и сидел там неподвижно, вздыхая и смоля одну сигарету за другой… Потом вновь поднимался в кабинет Головкова.
Наконец он добился своего, Головков устало сказал ему:
— Все, Федотыч, больше мучить тебя не буду. Поехали домой!

Глава пятнадцатая

У Шотоева в номере гостиницы раздался телефонный звонок и человек с сильным кавказским акцентом произнес:
— Прывет, душа лубезный!
Шотоев насторожился:
— Кто это?
— Велыкий поэт Кауказа Илья Чавчавадзе, — произнес незнакомец и, не выдержав, рассмеялся: — Да я это, я!
— Кто я?
— Ашот.
У Шотоева отлегло от сердца.
— Быть тебе богатым, дорогой Ашот. Не узнал совсем…
— Я и так богатый, дорогой Султан, денег не считаю, вообще не знаю, откуда они берутся…
— Значит, будешь еще богаче. Есть какие-то проблемы?
— Есть. Теперь мне нужна твоя помощь, — голос Ашота неожиданно сделался одышливым, хриплым, в нем возникли трескучие нотки. — Раньше тебе моя, теперь мне — твоя.
— Все сделаю, — уже поняв, о чем пойдет речь, сказал Шотоев, — в лучшем виде. Как мы с тобою, собственно, и договаривались.
— А ребята твои — высший класс, м-м-м, — похвалил Ашот, чмокнул телефонную трубку. — Особенно этот твой, здоровый… Не парень, а бог.
— У меня все, Ашот, такие. Специально подбираю.
— Завидую тебе.
— Ну а насчет заказа, Ашот, ты прекрасно знаешь, долг платежом красен. Я — твой должник и готов долг отработать.
— Минут через сорок пять я подъеду к тебе в гостиницу…
— Может, вместе поужинаем?
— Нет-нет. Выпьем по рюмке хорошего коньяка в баре и этого будет достаточно.
Через сорок пять минут, — тютелька в тютельку, время свое рачительный Ашот рассчитывал точно, — постучал в дверь шотоевского номера, вошел и настороженно огляделся:
— У тебя что, здесь даже охраны нет? — спросил он изумленно, словно бы боялся, что его кто-то услышит.
— Нет.
— Рискуешь, брат. В наше время можно не иметь любовницу, но охрану надо иметь обязательно.
Шотоев положил руку на плечо гостя.
— Здесь, в гостинице, есть ребята, которые этим делом занимаются. Я — под их крышей. А завести свою охрану, Ашот, — значит, засветиться. Я пока этого не хочу. Да и ребята мои, — Ашот хлопнул себя по карману брюк, словно бы его боевики, «коллеги» по товариществу, находились там, — ежели что — всегда меня подстрахуют.
— Все равно, своя охрана — это своя охрана…
Шотоев откинулся от Ашота, оглядел его восхищенно:
— Ты выглядишь, будто только что из Парижа, из дома моделей Пьера Кардена. — Шотоев вздел большой палец правой руки, показал его гостю. — Во как выглядишь!
Ашот был наряжен в костюм из тонкой светлой чесучи, тщательно сшитый, хорошо отутюженный, с острыми стрелками на брюках, большой яркий галстук туго подпирал твердый воротник шелковой рубашки, золотая булавка, придерживающая плотную ткань галстука, поблескивала дорого и призывно, туфли были подобраны в тон костюму, ничем не отличались по цвету.
— Пошли в бар, — пригласил Ашот, — я угощаю!
— Нет, дорогой Ашот, ты находишься на моей территории, поэтому угощаю я.
— Не будем спорить, Султан-джан, кто кого угощает… Пошли в бар!
В баре было сумеречно, тепло, пахло хорошими сигаретами и кофе, играла музыка, на маленьком освещенном пятаке вихлялась, словно бы хотела вылезти из собственной кожи, крупнотелая, с длинными ногами девица, окидывала каждого входящего притягивающим взором, как змея, эта дива была профессиональной танцовщицей, что можно было разглядеть невооруженным глазом, свое дело знала хорошо, крутилась, извивалась, будто русалка, угодившая на горячую сковородку.
Скоро поглазеть на нее соберутся земляки Ашота, под ноги диве полетят долларовые бумажки, а пока она разминалась, растягивала мышцы — разогревалась, как говорят спортсмены.
— Интересно, в постели она тоже такая же, — спросил Ашот, садясь за столик, — так же по-змеиному извивается, так же горяча?
Шотоев засмеялся.
— Нет. Я как-то попробовал — рыба рыбой. Лежит, словно колода, пыхтит, пускает пузыри и… Больше ничего, в общем.
— Интересно, дорого стоит это удовольствие?
— Сто долларов.
— За всю ночь?
— За всю ночь, мой любезный Ашот, наверное, дороже, но на всю ночь она не нужна. На всю ночь нужна дама с перчиком, а в этой бабехе не только перца — даже толченого укропа нет.
К ним запоздало подскочил официант в красном смокинге, отороченном желтой цирковой лентой, улыбнулся готовно:
— Что угодно господам?
Ашот неожиданно с неприязнью посмотрел на него.
— Смотри, не проглоти полу от своего кафтана!
— Ты чего? — Шотоев удивленно покосился на гостя.
— Не люблю людей с мертвыми улыбками.
— Коньяку нам, только хорошего. — Шотоев погрозил пальцем официанту, с лица которого быстро сползла готовная улыбка, и долговязый парень этот превратился в обычного краснодарского быка, как недавно стали именовать людей низшего слоя в криминальном мире, с тупым взглядом и уныло-хищным, словно у налима, прикусом широко растянутых тонких губ. — Лучше всего пойдет «арманьяк»… Есть «арманьяк»? — спросил Шотоев и, уловив что-то подтверждающее во взгляде официанта (Ашот, впрочем, не уловил ничего), приказал: — Неси бутылку «арманьяка». Нераспечатанную.
— Бутылку не выпьем, — сказал Ашот.
— Неважно. Остатки заберу с собою в номер — пригодятся. Прошлый раз я у тебя, Ашот, видел ананасы и много, поэтому понял: ты любишь ананасы.
— Люблю, — не стал отрицать Ашот.
Шотоев перевел взгляд на официанта.
— Все слышал? Отбери ананас специально… Чтобы не кислил. Еще — черную икру, масло, оливки, немного бастурмы, тарелку суджука, тарелку пресного армянского сыра…
— Все не съедим, — предупредил Ашот.
— Неважно. Пусть лучше останется, чем не хватит.
Когда официант исчез, Ашот вновь с интересом посмотрел на крупнотелую извивающуюся девицу, поцокал языком:
— Затейливые кренделя выписывает девушка. Неужели она в постели мало чем отличается от свежезамороженной курицы?
Когда выпили по стопке «арманьяка», Ашот достал из кармана цветной фотоснимок, сделанный «полароидом», положил перед Шотоевым.
На снимке был изображен курчавый носатый человек с выпуклыми, черными, как ночь, очень веселыми глазами и широким, расплывающимся в улыбке лицом.
— Вот его и надо… — Ашот цыкнул уголком рта, — и мы, Султан-джан, в расчете.
— Адрес есть?
— А как же! Пхих! Без адреса — никак. — Ашот положил рядом со снимком плотный, похожий на визитную карточку квадратик бумаги с двумя машинописными строчками, придвинул к собеседнику.
— Какой срок даешь?
— Чем раньше, тем лучше.
— Ладно, — сказал Шотоев, спрятал снимок с адресом в бумажник. — Можешь заказывать венок с соответствующей надписью на ленте…
Ашот неожиданно притиснул к губам палец, потом показал подбородком на стол, за которым они сидели.
— Да ты чего, Ашот? Ни жучков, ни козявок тут нет — чисто… И КГБ давно нет. А те, кто ныне вместо КГБ, получают деньги только на ботиночный крем.
Страх перед КГБ у Ашота остался еще со времен, когда он был теневиком, имел подпольную трикотажную фабрику, выпускавшую свитера и пуловеры с английскими этикетками… Однажды его накрыли оперативники… Спасла Ашота случайность и дело то осталось в прошлом, утонуло в мутной воде времени, Ашота не успели привлечь к уголовной ответственности, но страх перед КГБ остался. Страх надо было изживать, поскольку после смертельного удара, нанесенного демократами этой организации, КГБ (ФСК, ФСБ — собственно, как бы ее ни называли, суть-то все равно одна) вряд ли выживет. Даже если деньги будут давать не только на сапожный крем, но и на зубную пасту и бутерброды с селедкой…
— Что за человек? — Шотоев хлопнул себя по карману, в котором лежал бумажник.
— Нехороший, — в голосе Ашота появились брюзгливые нотки, — пару раз на дороге поперек встал. Из-за него я понес убытки… Так что, как говорят наши старшие братья-русские: «Любишь кататься — люби и саночки возить».
— Если танцуешь с девушкой, не жалуйся, что брюки между ногами давят.
Когда уходили из бара, Ашот договорился с танцовщицей, что заедет за ней после выступления, — это будет в три часа ночи, — и увезет ее к себе.
— Однако она стоит уже не сто долларов, — сказал он Шотоеву, — а двести пятьдесят.
— Так резко поднялась такса? — удивился Шотоев.
— Не знаю. Но я пока еще не такой бедный, чтобы не выкроить из своего бюджета двести пятьдесят долларов… На непредвиденные расходы.
Шотоев засмеялся.
— Впрочем, если говорить о всей ночи целиком, то она и раньше, наверное, стоила двести пятьдесят долларов. А почему, Ашот, эти расходы проходят у тебя по статье «непредвиденные»? Эти расходы как раз предвиденные, их надо планировать. И чем больше заложишь денег — тем лучше. Переведи их в статью представительских расходов.
Ашот тоже засмеялся, ухватил Шотоева за плечо короткой сильной рукой.
— Каждому свое, дорогой друг. Кесарю кесарево, слесарю слесарево.
В вестибюле к Ашоту присоединилась охрана. Шотоев удивился:
— Чего же ты охрану тут оставил? А если бы на нас в баре напали?
Ашот усмехнулся.
— Не напали бы, Султан, — побоялись бы… Это первое, а второе — охрана находилась с нами в баре, просто ты ее не видел.
Прежде чем выполнить заказ Ашота, Шотоев выяснил личность деятеля, которого они должны были убрать. Это был Армен Багдасарян, владелец десятка самых разных коммерческих структур. Структуры эти росли, как грибы, и так же, как грибы, быстро сгнивали, от большинства из них оставалось что-то похожее на плесень, мягкой кучкой расползшуюся по земле, но кое-что оставалось и более существенное…Эти выжившие в лютой борьбе структуры стояли на ногах крепко, они обретали новое качество и были способны сами кого-нибудь съесть.
Убрать своего земляка не потому, что тот задолжал крупную сумму, а по другой причине, и это выпадало из общей схемы действий мира бизнеса, — Ашот решил отправить Армена на небеса лишь потому, что вдвоем им стало тесно в общем гнезде, — один другого обязательно задавит.
Недобрая улыбка тронула губы Шотоева. Он отложил фотоснимок Багдасарова в сторону.
— Ладно, Ашот, эту щуку мы поможем тебе утопить… Но это не означает, что мы квиты, — ты будешь нашим должником. — Глаза у Шотоева потемнели, сделались незнакомыми, задумчивыми… Впрочем, в следующий миг он рассмеялся, потянулся беззвучно, словно кошка, и набрал телефон Галины Цюпы: — Галочка, я достал невероятно вкусное шампанское, еще утром оно находилось в Париже… Также есть роскошнейший французский коньяк, лучший в мире. Правда, бутылка початая, но это не беда. Все, я собираюсь и еду… Еду!
По дороге он думал о Багдасарове.
У Багдасарова было две квартиры в Краснодаре и дом под городом, в нарядной, славящейся своими тучными гусиными стадами станице, в городе на ночь он останавливался редко, только в самых исключительных случаях, — предпочитал городским удобствам, горячей воде и ватерклозету сельский простор, поэтому придавливать его придется, судя по всему, за городом.
Шотоев обеспокоенно передернул плечами. Кубанские станицы хоть и большие, но все же это станицы, села, крупные деревни, но не города, это в городах люди живут на одной лестничной площадке и не встречаются годами, а в селах все не так, в селах соседи смотрят друг другу в глаза каждый день и если к кому-то из них приходит беда, то все поднимаются на выручку. Шотоев озадаченно покрутил головой: значит, обычная городская операция, укладывающаяся в хорошо рассчитанные десять минут, не проходит, нужно придумывать что-то другое.
Но что? Шотоев опять покрутил головой, словно бы почувствовал на шее чьи-то пальцы.
В конце концов он пришел к выводу, что мозги по этому поводу ломать еще рано и если уж ломать, то скорее всего чужие мозги — Пыхтина, Рябого, Бобылева: он им за это платит деньги. Правда, если быть честным, добывают они больше, чем он платит… Но не это важно.
Важно, что он из разрозненных, чужих друг другу людей создал товарищество, коллектив, сообщество… Шотоев не выдержал, подсек сам себя с усмешкой: «Товарищество, коллектив, сообщество… Не товарищество и не сообщество, а бандформирование». — В ту же секунду протестующее отпустил руль и рубанул рукой воздух. Машина вильнула в сторону и чуть не всадилась колесами в бордюр тротуара. Но все обошлось — задела боковинами колес за высокую кромку, под днищем что-то коротко скрежетнуло — попалась сбитая с дерева ветка, и Шотоев поехал дальше.
Ночевал он у Галины Цюпы. И это был совсем другой Шотоев. Служащие гостиницы вряд ли бы узнали его — светский, с изнеженными манерами и томным взглядом, издыхающий от любви радушный человек. Средневековый рыцарь.
Утром он встретился с Бобылевым, передал ему фото и записку Ашота:
— Держи! Это заказ, с которым не следует тянуть…
Бобылев на фотоснимок даже смотреть не стал.
— Нет ничего проще. Сколько времени даете?
— Я же сказал… Чем раньше выполните — тем лучше.
— Кто покупатель? Я его знаю?
Шотоев неопределенно приподнял одно плечо: вообще-то такие вопросы не задают, это исполнителям знать не положено, но потом пришел к выводу, что Бобылев — не рядовой исполнитель, а коммерческий директор их товарищества, ответил без собой охоты:
— Знаешь его. Это Ашот. Тот самый, который давал нам в аренду передвижную мастерскую.
— А-а-а, — равнодушно протянул Бобылев, в угасших глазах его ничего не возникло — ни интереса, ни злости, столь привычной для этого человека, ни сочувствия приговоренной душе, — ничего, даже жизни и той, кажется, не было.
Днем он вместе с Пыхтиным съездил в нарядную, очень чистую, буквально плавящуюся на солнце станицу, где у Багдасарова был дом, — надо было прикинуть, как лучше его взять, в лоб или в обход, хитростью, прошлись несколько раз по улице и сделали вывод: орешек этот будет покрепче, чем Попондопуло с Овчинниковым, вместе взятые.
— Отказаться нельзя? — спросил Пыхтин.
— Нет. Заказ есть заказ.
— Тогда будем брать. Но не в лоб, а с обводом, как в футболе.
— Как конкретно?
— Пока не знаю. Поломаем голову — придумаем.
— И думать нечего. — Бобылев нахмурился, на ходу сплюнул в открытое окно машины, крутанул руль, сгоняя с дороги важного зазевавшегося гусака с жирным, волокущимейся по земле животом. — Заложим взрывчатку и поднимем этого Армена вместе с домом в воздух. Жаль только, в шкафу у него не удастся пошарить — мужик этот должен быть богатым.
— Такие люди, как наш клиент, ни деньги, ни драгоценности обычно у себя не держат, — произнес Пыхтин сомневающимся тоном, — у них есть доверенные банки, в банках сейфы, в сейфах — многокодовые замки с электронными примочками.
— Может, ты и прав, — хмуро проговорил Бобылев, поиграл желваками, — тогда нам и жалеть нечего.
— Поднять его в воздух мы сумеем и без семьи, — Пыхтин похмыкал в кулак, — можем одного, можем вместе с машиной. Автомобиль у него явно «гранд-чероки»?
— Он самый. Джип, — Бобылев недобро усмехнулся, снова сплюнул в окно, — вместе с грандами и чероками.
— Можно, конечно, снять его из снайперской винтовки, но у нас с тобою, Юра, нет снайперской винтовки. К сожалению. Варианты будем учитывать все. И подрыв джипа и ликвидацию ночью в доме, что, кстати, нам гораздо привычнее других вариантов. Сколько дней тебе надо на подготовку? Пары дней хватит?
— Хватит и одного. Надо только знать, какую охрану он имеет, чем вооружена, где располагается на ночь?
— Посадим Рябого, пусть понаблюдает.
— Засветится Рябой.
— Не засветится. У него в этой станице есть родичи, поэтому осложнений быть не должно.
Рябой, благоухающий самогоном-первачом, которым можно было заправлять грузовики, вернулся из станицы довольный. Ковыряя в зубах длинным, специально отращенным для этой цели ногтем, он сообщил, что охрана у Багдасарова состоит из трех человек, ночуют с ним двое, один в доме, другой на улице, охранники — молодые, с голыми свинцовыми затылками, очень накачанные, тупые, как и положено быть охранникам, вооружены пистолетами и одним автоматом Калашникова…
— У кого на ночь остается автомат? — спросил Пыхтин.
— Не понял. — Рябой перестал ковырять ногтем в зубах.
— Ну, где автомат находится ночью, кто берет его с собой, наружный охранник или внутренний?
— Автомат остается у наружного охранника, — лицо у Рябого прояснело, — а как же иначе?
— Бывает и иначе. — Пыхтин забарабанил пальцами по столу, потом достал из кармана бумажку с планом багдасаровской усадьбы, который он нарисовал еще по дороге из станицы в город, прямо в машине. Придвинул план к Рябому. — Где на ночь охранник располагается отдыхать? — Он неожиданно усмехнулся, колюче глянул на Бобылева: — Не бодрствует же он у двери всю ночь, словно часовой у Мавзолея Ленина.
Рябой взял в руки план, повертел его, разглядывая и так и этак, потом решительно ткнул пальцем в одну точку.
— Вот тут он отдыхает, справа от входа. Между дверью и воротами.
— Там что-нибудь есть? Скамейка, кровать, настил?
— Тахта стоит. Накрыта брезентом, а сверху пледом.
— Тахта? Мягкая, с тканевым покрытием? А если дождь?
— Сверху же брезент лежит. Он воду не пропускает.
— Нерачительный человек наш клиент. — Пыхтин покачал головой.
— Либо очень богатый, которому все равно, что гноить и где гноить, — пробурчал Бобылев, покосился на Пыхтина: — Ну что, полководец, теперь все усвоил?
— Все.
— И что скажешь?
— Будем наваливаться. В Афгане мы и не такие амбары брали, превращали в пыль.
— Тогда что ж… тогда — благославясь! Напшут, как ты любишь говорить. Сегодня же ночью.
Ночь выдалась темная, без блеска, без теней, без единой звездочки на небе, в угрюмой черной глухоте ее всякому человеку было слышно, как гулко и неровно стучит его сердце, а в висках тревожно звенит кровь.
К усадьбе подъехали на двух машинах, на двух «Жигулях» ашотовского пополнения — «баклажане» и «гранте», остановились в пятидесяти метрах от дома Багдасарова. За рулем остались Федорчук и Лапик, сам вызвавшийся на дело, хотя его никто не принуждал идти куда-либо, он вообще притих после выволочки, устроенной ему Бобылевым (Бобылев поступил с ним жестко, выдернул из кобуры нож и ткнул Лапику в горло острием: «Если еще раз, поэт, родишь глупость, как родил во время застолья с Шотоевым Султаном, и будешь молоть языком почем зря, я тебе не только горло перережу — я тебе голову отрежу, понял?» Лапик испуганно просипел, закатив под лоб белые глаза: «Все понял». — «То-то же…»).
Пыхтин, Бобылев и Рябой выбрались из машины и растворились в темноте.
В наружной охране у Армена находился толстый неповоротливый боевик по кличке Ухо. Никто не знал его фамилии, да он и сам, наверное, забыл свою фамилию, поэтому все обращались к нему только по прозвищу: Ухо да Ухо.
При всей своей неповоротливости и ожиревших плечах Ухо обладал железными мускулами и необычайной жестокостью — в нем не было ни капли жалости, ну буквально ни грана. Жалость не была просто предусмотрена ни его характером, ни его организмом.
Ухо лежал на старой продавленной тахте, вынесенной во двор, и смотрел в глубокое черное небо. Тахта была изношена донельзя, толстые, скрученные из добротной стали пружины врезались ему в бок, тревожили, и Ухо, морщась болезненно, ругал своего скаредного хозяина:
— Вот смесь армяшки с мотоциклом! Денег от пуза, а на нормальную кровать, с панцирной сеткой не может раскошелиться… Ка-азел!
Кровати с панцирной сеткой давно уже не выпускались, но у толстого боевика осталась память детства — когда-то, в далеком далеке, он спал в бабушкином доме на кровати с панцирной сеткой, ощущение у него осталось сказочное: мягкая сетка подбрасывала его вверх, внутри возникало ощущение полета, легкости, и Ухо счастливо смеялся, а раз такие кровати существовали в его детстве, то Ухо не без оснований полагал, что их выпускают и сейчас.
— Вот замес мочи с мыльной пеной и печеным говном, — продолжал он ругаться. — Может, кинуть тебе в окно противотанковую гранату?
Противотанковой гранаты у боевика не было, да и не кинул бы он ее никогда. Во-первых, ему лень было подниматься с тахты, во-вторых, кто же его тогда будет кормить? Другого хозяина найти непросто… Ухо жалобно вздыхал, ворочался на тахте, прислушивался к себе, к тому, что творилось у него внутри, и снова вздыхал.
Черное небо было угрюмым, низким, от него тянуло холодом, и Ухо ежась натягивал на себя плед, кутался в него по самый подбородок, сверху накидывал старое пальто с дырками под рукавами и проеденной молью спиной, и все равно от ночного холода его ничто не спасало.
Автомат висел у него на спинке тахты, под рукой, он иногда касался его рукой, словно бы проверял, морщился от холода металла, отдергивал руку и переворачивался набок. Надо бы поспать, перевести дыхание хотя бы во сне, освободиться от дневной тяжести, от груза, давившего на него, от странного тревожного звона, поселившегося в ушах, но спать было нельзя — если хозяин это засечет, то пощады тогда не жди. В лучшем случае Ухо будет выгнан на улицу без всякого пособия, в худшем — убит.
— Ну, баран, скрещенный с курицей и прокисшими соплями, — продолжал кропотать он, — впрочем, едва слышным шепотом, боялся, что его засечет хозяин, — свесил голову с тахты и высморкался на землю.
— Ты кого это ругаешь? — неожиданно услышал он рядом с собою чужой шепот, за ним — горячее, очень близкое дыхание, поежился тоскливо, в следующий миг вскинулся на тахте резко, так, что под ним завизжали пружины, и тут же распластался, придавленный тяжелой рукой крупнотелого человека, сидевшего рядом на корточках. — Тихо! И пищать не вздумай. Пискнешь один раз — тут же всажу в рот гранату с выдернутой чекой. Зубами будешь держать ее, чтобы не взорвалась, и все равно не удержишь… Понял?
Ухо испуганно наклонил голову, показывая, что все понял, внутри у него что-то задавленно екнуло, потом екнуло во второй раз, желудок стиснула боль. Он скосил глаза в сторону: где же его автомат? Автомата не было, он еще минуту назад перекочевал в руки незнакомца, и Ухо, понимая, что за утерю оружия ему отрежут уши либо отрубят пальцы, заскулил слезно, совершенно беззвучно:
— Автомат-то отдай!
Незнакомец услышал его и несказанно удивился:
— Ты чего, дурак?
— Выдерни рожок и отдай. Без патроно-ов, — продолжал канючить Ухо.
— Ага, а ты из-под ножки своего дивана достанешь второй рожок и всадишь мне в спину очередь. Это мы уже проходили… Еще в шестом классе средней школы. И вообще, парень, ты о душе своей позаботься, а не о теле.
— Отда-ай автомат! — продолжал беззвучно скулить Ухо. — Меня же хозяин за него в фарш превратит.
— Ты не хозяина бойся, ты нас бойся, — усмехнувшись, предупредил незнакомец.
— Чего ты с ним вандалишься? — резко, по-змеиному прошипел второй человек, так же бестелесно и внезапно, как и первый, возникший из темноты. — Голову ему, как гусю, под микитки и — через забор, в канаву.
— Не все сразу, — сказал первый, ухватил Ухо рукою за плечо. — Поднимайся.
— Зачем? — просипел Ухо испуганно. — Куда вы меня? Я не хочу!
— Пошли, пошли, — произнес первый незнакомец, в шепоте его появились жесткие нотки, — пошли, если не хочешь валяться на этом топчане с перерезанным горлом.
— Не хочу, — просипел Ухо, молясь про себя: дай бог, чтобы эти люди оставили его в живых, ноги у охранника подрагивали от страха и какого-то странного тепла, согревавшего их, пальцы приплясывали.
Ухо с трудом поднялся с тахты.
— Тьфу! — второй незнакомец, — это был Бобылев, — выругался. — Он же обоссался! От него воняет, как от общественного сортира на вокзальной площади. Тьфу!
— Мда, друг, — озадаченно произнес Пыхтин, отстраняясь от боевика, — совсем ты плох, кореш, раз у тебя мочевой пузырь лопнул.
Из темноты появился Рябой, подхватил охранника под руку:
— Пошли, пошли, миленок! Нечего тебе здесь делать — сейчас тут будет жарко, ноги не только мочой обжечь можно. Ох, и воняет от тебя! — не выдержав, воскликнул Рябой.
За забором, на соседнем дворе, громко брякнула цепью и залаяла собака.
— Этого еще не хватало! — Бобылев с шипеньем втянул сквозь зубы воздух. — Хорошо, что у клиента собак нету. Ты представляешь, какой лай они подняли бы!
— Не подняли… Есть несколько очень хороших средств утихомирить всякую собаку, как бы яростно она ни гавкала.
— Знаю я эти средства. — Бобылев усмехнулся.
Пыхтин задержался у джипа, стоявшего во дворе Армена, огладил рукой широкий, в ночной мороси, капот, произнес жалостливо:
— Машина пострадает… Она-то при чем? — вздохнул, будто скорбел по живому существу: — Жаль автомобиль.
— Машина страдает, Юра, за компанию с хозяином, куда он, туда и она.
Собака, проснувшаяся в соседнем дворе, отлаялась быстро — словно бы дань кому-то отдала, — зевнула громко, вновь громыхнула цепью и умолкла.
— Вот и все, — удовлетворенно пробормотал Пыхтин, — даже самому захотелось побрякать цепью и улечься спать.
— Нельзя, у нас работа ночная.
— С этим обмочившимся дураком, с охранником, что будем делать?
— Как что? — Бобылев удивился. — Как что? Сделаем это вот, — он провел пальцем по своему горлу, — это и больше ничего.
— Может, отпустим?
— Нельзя. Это же свидетель, который нам нужен не больше чем в носу третья ноздря.
Некоторое время они находились во дворе, осматривались, ковырялись около джипа, потом присели и, слившись с землей, исчезли.
…Пропажу своего товарища обнаружил на рассвете охранник, ночевавший в доме, обошел участок, посветил фонарем по углам и вернулся в дом. Озадаченно почесался, соображая, куда же делся его напарник, похлопал ладонью по рту и пошел будить хозяина.
Легонько поскребся ногтями в дверь, не рассчитывая, впрочем, что тот услышит его, но Армен услышал, высунулся из спальни с пистолетом в руке.
— Чего случилось?
— Ухо куда-то подевался…
— Час от часу не легче! Ну-ка, пошли посмотрим. Автомат на месте?
— Не видно.
— Значит, удрал, — произнес Багдасаров убежденно, — удрал, пес ободранный, и не поморщился. И автомат с собою прихватил. Тьфу!
— Да не должен был удрать, хозяин, — сомневающимся тоном произнес охранник, — я его знаю. У него мозгов не больше, чем у курицы с соседнего огорода. А чтобы удрать или хотя бы ночью уехать отсюда в Краснодар, уже пара извилин нужна…
— Надо посмотреть на улице, может, он ночной обход совершает?
Выглянули за ворота. Длинная станичная улица была пуста, освещена едва-едва, от нее исходило что-то угрюмое, враждебное, заставившее Багдасарова в зябком движении приподнять плечи.
— Утек, — убежденно произнес он. — Хоть и было у него ума ровно столько, чтобы натягивать на ноги ботинки, а утечь он умудрился.
— Уйти далеко он никак не может. Машины сейчас не ходят, автобусов после одиннадцати — ни одного…
— Думаешь, он сейчас шлепает к Краснодару по шоссе пешком? С автоматом в руке? — Багдасаров сомневаясь почмокал губами, сунул пистолет в карман спортивных штанов. — Давай проверим шоссе. Десять километров туда, десять километров обратно… Попытка — не пытка. Отворяй ворота, а я пока заведу джип.
Охранник выдернул из ворот толстый стальной засов, снизу приподнял такой же толстый тяжелый шкворень, уходивший в землю, в стальную трубу, вкопанную в бетонную основу сантиметров на тридцать, распахнул одну половину, медленно поворачивающуюся на прочных, хорошо смазанных петлях, потом распахнул другую, такую же тяжелую половину, сваренную из цельных листов броневого металла.
Багдасаров сел за руль громоздкого сильного джипа, включил в кабине освещение и, ткнув в скважину ключ зажигания, повернул. Остывший за ночь мотор заурчал сонно и тут же умолк, недовольный тем, что его потревожили в такую рань, — ведь всем еще положено спать, — потом уркнул вновь, на этот раз более громко, хотя и озлобленно, и опять умолк.
Хозяин выругался, на что охранник растерянно вытянул голову, послушал голос шефа, потом оглянулся, пытаясь рассмотреть, что происходит на улице — показалось, что там кто-то появился…
Но улица была пуста, угрюма — ни единого на ней человека, и оттого, что она была безлюдна, будто после мора, в охраннике возник страх — липкий, затяжной, всасывающий в себя, будто медуза — всего его, вместе с оружием, с этими несуразными тяжелыми воротами и Багдасаровым, безуспешно пытающимся завести «джип-чероки».
Охранник, повинуясь страху, властно и тяжело подмявшему человека, заставившего его сгорбиться, попятился, невольно прячась за стальные ворота… Это и спасло охранника.
Джип злобно рявкнул в третий раз, просыпаясь уже окончательно, выбил из утробы застойный бензиновый смрад — тугой, железно спекшийся клубок, покашлял немного и заработал неожиданно ровно и сипло — оставил позади все свои капризы.
Багдасаров включил первую скорость, зажег фары, проехал по двору метра четыре, сделал перегазовку, и в ту же секунду мощный плоский столб розового цвета приподнял машину над землей, с нее сорвались и покатились в разные стороны сразу все колеса — все четыре, а над головой охранника пролетел, тяжело гудя и вихляясь, словно потерпевший аварию самолет, капот «джипа-чероки».
В полой ночной тиши, в которой ничего не было, кроме сытого бормотания проснувшегося двигателя, вдруг возникло сразу несколько никак не связанных между собой звуков, они переплелись, свились в толстый жгут, который сделался похожим на один долгий взрыв.
Ворота повалились на охранника, накрыли его почти целиком, — и погибнуть бы человеку под ними, словно малой букашке, но охранника снизу поддело горячим, пахнущим кислым порохом потоком воздуха и пламени и буквально выдуло из-под ворот, отшвырнуло в сторону, в набитую пустыми банками из-под американских напитков яму, в которую сваливали весь мусор багдасаровской семьи, вываляло в чем-то гадком, прокисшем и легким перышком вынесло на дорогу.
Лежа на спине, охранник со страхом увидел, как на доме его патрона скрутило в ковровую дорожку половину железной крыши, обрезало ее, словно ножом, по второй половине крыши побежали проворные электрические искры, оторвались от кровли, взвихрились, закрывая частым севом небо, по одуванчиковому лугу этому проскользил ободранный, почти лишенный обшивки джип с сидящим за рулем человеком… На человека он уже не был похож — черный, кисельно мягкий, бескостный, он на глазах превращался в жидкость, в ничто; джип легко перемахнул через верх дома и упал в сад. Земля вновь вздрогнула — в машине раздался второй взрыв.
Охранник закричал немо, засипел, но рот ему забило чем-то горячим, вонючим, и он умолк. Дернулся, когда под него подкатилась вторая взрывная волна, перелетел через дорогу и, соскользнув в кювет, затих там.
Было слышно, как в джипе рвануло что-то еще, — кажется, запасная канистра с бензином, за домом опять поднялось высокое пламя, лизнуло уцелевший край крыши и опустилось.
Из особняка за ворота с воем вынеслась плотная неопрятная женщина, одетая в бесформенную белую рубаху, запрокинула голову к небу и, оборвав вой, без памяти рухнула на землю.
Несколько минут охранник лежал неподвижно, не веря тому, что остался жив, а потом от вала страха, накатившего на него, забылся.
Когда очнулся, то увидел над собой озабоченное, странно растекающееся в воздухе лицо врача, низко склонившего над ним голову, услышал где-то внизу, под собой, гудение мотора и спросил слабым, каким-то пузырящимся голосом:
— Где я?
— В машине «скорой помощи», — ответил врач и строго сдвинул брови в одну длинную шерстистую скобу: — Лежите смирно, вам вредно шевелиться.
Охранник устало закрыл глаза и вновь отключился.
Второй охранник был найден утром в кудрявой золотистой лесополосе в пяти километрах старого озимого поля, на котором до сих пор зеленели какие-то ростки, похожие на выродившуюся пшеницу. Ухо лежал монументальной глыбой в кустах, раскинув руки и немо глядя в цветисто-ласковое, насквозь пронизанное солнцем небо.
Убит Ухо был ударом ножа, на него даже не стали тратить патрон — жизнь его оказалась дешевле одного патрона, вот ведь как, — и убит, по определению эксперта, хмурого капитана со сложной прибалтийской фамилией, мастерски: убийца всадил нож в тушу охранника по самую рукоятку, а потом лезвием, как циркулем, нарисовал внутри круг, вырезая все, что там находилось на добрые двадцать сантиметров.
— Такому удару зэки учат зэков только в одном лагере, — сказал эксперт Головкову, примчавшемуся из Краснодара на место убийства. Лесопосадка была окружена редкой цепочкой милиционеров. — В Ивделе.
— А в других лагерях что… нет таких мастаков?
— Нет. В Ивделе, в зоне сидит один старик, у него пожизненное заключение, вот он и печет учеников. Немного, правда, но печет…
Некоторое время Головков молча стоял над мертвым багдасаровским охранником, что-то прикидывал про себя, в усталых, каких-то обреченных глазах его, словно бы смерть коснулась самого подполковника, ничего, кроме горечи, рожденной бессилием, не было.
Майор Веретешкин подбежал к нему, неловко потоптался с минуту, потом, поддев носком ботинка толстый гнилой гриб, кашлянул в пухлый крапчатый кулак:
— Ну что, товарищ подполковник, концы с концами сходятся?
Головков незряче глянул на него и, освобождаясь от тяжелых своих мыслей, от неприятных видений, проговорил:
— Если сейчас, Веретешкин, не сведем концы с концами, то очень скоро сведем обязательно.
— Не хватает каких-нибудь деталей, товарищ подполковник?
— Да самой малости — четырех гаек от болтов. — Головков, приходя в себя, хмыкнул: — Понимаешь, Веретешкин, болты на месте, а гаек нет.
Веретешкин недоверчиво отвел глаза в сторону, шевельнул морщинистым, обрамленным двумя недовольными складками ртом:
— Шутник вы, однако, товарищ подполковник.
— Однако да, — согласно кивнул Головков, глядя вдоль светящейся, сплошь усыпанной звонким золотом лесопосадки и вновь погружаясь в свои невеселые давящие мысли, — шутник. Это ты, Веретешкин, подметил правильно.

Глава шестнадцатая

— Ашот доволен нашей работой, — сказал Шотоев Бобылеву, приехав в особняк и сдав машину на руки услужливому, с быстрыми мягкими движениями Федорчуку.
— Ну и хорошо, — равнодушно проговорил Бобылев, покусывая крепкими желтоватыми зубами спичку.
— Шеф, с машиной все в порядке, — подкатился к Шотоеву Федорчук, голос его был тягуч и сладок, чай можно было пить без сахара. — Нет ли каких замечаний, пожеланий?
— Свечи посмотри. Что-то цилиндры троят.
— Есть! — залихватски отозвался Федорчук, приложил руку к козырьку американской синтетической кепки, несминаемым горшком сидевшей у него на голове.
— Всем участникам операции — премия, — сказал Шотоев. Был он одет в тонкий, лазоревого жениховского цвета костюм, от которого легкими волнами исходил, распространяясь кругами, запах хорошего парижского парфюма.
— За премию спасибо. — Бобылев отвернулся от Шотоева: не любил ни жениховских одежд, ни одеколонного духа.
— Мужики чувствуют себя как? В норме?
— Отдыхают.
— А ты?
— Я тебя ожидал. Пожалуй, на пару дней я исчезну. Хочу на охоту сходить. Последнюю, пожалуй, в этом году, — больше уток не будет. Скоро вся перелетная птица поднимется и уйдет в Турцию.
— Давай, поохоться, это дело хорошее… Нервы укрепляет. — Шотоев согласно наклонил голову, прислушался к самому себе, наверное, к биению сердца, но ничего не уловил. Тщетная попытка! С делами сердечными, сосудистыми, с повышенным сахаром и прочими отклонениями надо к хорошим врачам идти, а не прислушиваться, что там внутри бурчит… — Я вот о чем все хочу спросить. Помнишь, на первом нашем хурале за столом у тебя болтун один сидел, этакий дурачок с бараньим взглядом и поэтическими завихрениями в мозгах.
— Был такой… И есть. Оружейник. Семеном его зовут.
— Профилактическую работу с ним провел?
— А как же! Вызвал к себе и предупредил: если еще раз язык окажется на два сантиметра длиннее положенного, я его на эти два сантиметра укорочу.
— А если он все-таки окажется длиннее?
— На этот счет я его тоже предупредил… Зарежу! — Лицо у Бобылева было таким, что сомневаться в его словах не приходилось: точно зарежет. — Но справедливым тоже надо быть, — немного помедлив, заявил он.
— Надо, — поддакнул Шотоев — понимал, что в общении с Бобылевым иногда нужно быть пряником.
— Сегодня ночью он участвовал в ликвидации клиента. Вел себя хорошо.
— Приятно слышать. — Шотоев широко, очень открыто улыбнулся, он сейчас специально подчеркивал эту свою открытость, демонстрировал ее и призывал Бобылева быть таким же, но бобылевское лицо лишь темнело в ответ, крапчатые, порченые оспой щеки начинали подрагивать… Это был плохой признак, Бобылев мог замкнуться в себе и вытащить его из внутренней раковины будет очень трудно. Шотоев поспешил сменить тему разговора. — Поезжай на охоту, это хорошее дело… Только будь осторожен, береги себя.
— Буду, — пробурчал в ответ Бобылев.
Видать, некие заинтересованные друг в друге звезды порою сходятся на перепутьях, люди, живущие под ними, иногда занимаются одним и тем же делом или готовятся к одному и тому же… так и здесь: Бобылев начал собираться на охоту и, что интересно, — московский гость капитан Иванов занялся тем же. И не потому, что он считал себя заядлым охотником и всякую неделю, проведенную без ружья, считал потерянной, — по другой причине.
Проанализировав все факты, которыми его снабдил Головков, Игорь пришел к выводу, что один из членов банды обязательно должен быть охотником и еще один — афганцем. И это тоже обязательно.
— Как ты пришел к такому выводу? — неверяще спросил его Головков.
Они сидели на потайной милицейской квартире, скупо обставленной, больше похожей на сарай, чем на квартиру — у милиции денег не было ни на мебель, ни на более-менее приличные, от которых не несет ни вблизи, ни издали ситцевой дешевизной, портьеры, ни на новый унитаз, поскольку старый уже потек, пошел ржавыми разводами, стал неприличным, ни на нормальный набор посуды на кухне.
Головков, когда видел убожество служебной квартиры, лишь смущенно крякал, да крутил шеей, словно бы на кадык ему давила плохо пришитая пуговица форменной рубашки.
— Изучил детали, исследовал их под микроскопом, сопоставил факты, нашел повторения и сделал такой вывод. Один человек из этой бандкоманды владеет автоматом, как портной из ателье высшего разряда швейной машинкой, — это как пить дать афганец, либо кто-то из тех, что успел побывать в чеченской молотилке…
— Есть резон, — подполковник хмуро наклонил голову, — а насчет охотника откуда взял?
— Все оттуда же, — Иванов усмехнулся печально, — охотник никогда не уйдет с промысла, пока не убедится, что все, что можно убить, — убито.
— Это уже из области философии, капитан.
— Скорее, психологии. Я кожей своей, мочками ушей чувствую, что один из налетчиков — охотник.
— Что ж, может быть, может быть…
— Не может быть, а точно, товарищ подполковник. Один из них — афганец, другой — охотник.
— Они все охотники, — мрачно проговорил Головков.
— Не охотники они, а волки. А мы — охотники на волков.
— Хорошее название для большого оперативного дела — «Охота на волков». — Подполковник шевельнулся неловко, потер затекшую ногу — он сидел на краешке табуретки в неудобной позе, одним глазом поглядывая на занавеску, на улицу, другим — на Иванова. — Мы, пожалуй, так и назовем операцию — «Охота на волков».
— Мне нужно ружье, желательно вертикалка двенадцатого калибра и десятка полтора-два патронов.
— Обеспечу, — сказал подполковник, — из своих запасов выдам…Поскольку я — завзятый охотник, очень завидую тому, что ты идешь на охоту, а я нет. — В голосе Головкова возникли и тут же исчезли неясные жалобные нотки, он хотел сказать что-то еще, но вместо этого махнул рукой и пробормотал с плохо скрытой надеждой: — Может, мне с тобою тоже отправиться на охоту, а, капитан? Места здешние я знаю, как дед Мазай своих зайцев… А?
— Нельзя, товарищ подполковник. — Иванов, хорошо понимая собеседника, улыбнулся тихо и твердо. — Вы меня завалите в пять минут.
— Верно. — Подполковник крякнул с досадою, поморщился, словно на зуб ему попало что-то горькое, ссохшийся стручок огородного перца, способный вышибить слезы у кого угодно, даже у трактора с комбайном и у всех домашних и диких животных, вместе взятых. — Единственное что — в плавнях есть гиблые места, топи, туда лучше не забираться. Были случаи — люди с головой уходили в ил…
— И что, не спасали?
— Почему же, спасали, — Головков, словно бы снимая вопрос, приподнял одно плечо, — охота — дело коллективное. Был случай, у нас майор Веретешкин, твой тезка, подстрелил гуся влет, подранил, тот спланировал в плавни… Искать гуся в плавнях бесполезно, подранки обычно забиваются в заросли, будто собаки, затихают там — ни за что не найдешь. Искать — гиблое дело. А он, дурак, решил найти, полез. Ну и угодил в бочаг. Да какой там бочаг, это не бочаг был, а бездонь. Нырнул туда, значит, и… В общем, орать начал. Пришлось бросать охоту. Выдернули, обмыли его, обсушили и, зажимая носы от вони, доставили в Краснодар.
— Что, обделался майор? — Иванов не сдержал улыбки. — Как их распознают, бочаги эти?
— Обычно они бывают покрыты противным зеленоватым парком. В любую, даже самую жаркую пору, от них идут испарения.
— Все понял, намотал на ус, — сказал Игорь, — буду стараться… не попасть куда не надо. Не попаду! Уверен…
— Не горячись, сынку, пока плетень не перепрыгнешь, — голос Головкова сделался недовольным, — вначале не попади, а потом говори об этом.
— А вы, товарищ подполковник, отправляйтесь на охоту параллельно, куда-нибудь в соседние плавни, — посоветовал Иванов. — Главное ведь — сбить с себя нетерпение, спустить пар, уравнять все внутри, а там, глядишь, и дальше жить можно…
В глазах подполковника мелькнуло что-то тоскливое, зажатое, он вздохнул.
— Даже в плавни, расположенные в другом конце Краснодарского края, нельзя, капитан. Мы с тобой вообще не знакомы, никогда не виделись и не слышали друг друга. Ты даже моей фамилии не знаешь…Только тогда от нашей работы может быть какой-то толк. — Головков как-то по-стариковски, устало, словно бы подойдя к последней черте, крякнул, огладил руками колени и поднялся. — Если считаешь, что кого-то из этой банды можно встретить на охоте — поезжай на охоту. Шансов, конечно, немного, один из пятисот, что кого-то там встретишь, но этот шанс есть…
Через два часа Игорю Иванову доставили на квартиру старенькую, но очень справную, — это было видно по ухоженности, по тому, как старательно были протерты свежим лаком приклад и ложе ствола, сам ствол тоже был смазан маслом, смазка была свежая, — вертикалку двенадцатого калибра ижевского производства, а также довольно потертый охотничий билет на имя Егора Егоровича Зерина.
Потертости на сгибах серой, обтянутой простой тканью книжицы свидетельствовали о том, что господин Зерин билет держит в своем хозяйстве не для того, чтобы хвастаться им перед друзьями по застольям в пивных, что он состоит в некой «масонской ложе», причащен на утиной зорьке и умеет нажимать на спусковой крючок дробовика, — это был измочаленный, побывавший в воде, основательно вымоченный лихими южными дождями, высушенный, а потом и выжаренный на добром солнце документ, который не раз держали в своих руках придирчивые инспектора, и потом отпускали владельца с миром, поскольку он ничего плохого для природы не сделал, а ущерб зверино-птичьему миру нанес божеский, допустимый законом.
Иванов остался документом доволен.
— На эту ксиву я что хочешь смогу купить — не только патроны и ошейник для собаки, — сказал он, — но и установку «град» для массовой пальбы по гусям и пару бомб с сонным газом, чтобы не только гусей с лысухами завалить, а и всю охотничью рать, дабы никто не путался под ногами. — Он сунул билет в карман, ловким движением подкинул ружье и поймал. — Вполне, вполне…
…В эти же минуты на другом конце города на охоту собирался Бобылев — колдовал над шестизарядным помповым «винчестером». Не хотел он покупать себе помповое ружье, даже сказал об этом Шотоеву, а купил: заглянул в магазин, чтобы приобрести патроны, увидел ладное, необычного вида ружье с укороченным стволом, попросил посмотреть, взял в руки и расстаться с ним уже не смог.
Бобылев не выдержал, даже улыбнулся, что позволял себе крайне редко, улыбка у него оказалась какой-то детской, да и сам он почувствовал себя в эти минуты каким-то счастливым ребенком…
Через час Бобылев отвез старое ружье отцу. Отец встретил его хмуро, жил он бедно, сын ему не помогал, — спросил бесцветно, голосом, в котором не было ничего — ни непрязни, ни теплоты, словно бы все краски были из него вымыты водой:
— Ну, чего надо?
— Ружье тебе привез. Благодарствую, отец. — На слово «благодарствую» отец удивленно приподнял одну бровь; чем-то ветхим, очень интеллигентным пахнуло от этого старинного слова… Раньше сын таких слов никогда не употреблял, даже обучен им не был, — значит, прихватил где-то на стороне.
— И что, послужило ружье?
— Два десятка уток точно снял. А может, и более. Не считал.
— Я уж думал, что ружье ты заиграл, не вернешь.
— Как можно? — Бобылев по случаю покупки «винчестера» был настроен благодушно, в другой раз он не позволил бы отцу так вольничать.
— Так и можно. Ныне все можно, разве ты не видишь?
— По-моему, ты, батяня, не с той ноги сегодня встал.
На это отец ничего не ответил, помял пальцами мочку большого волосатого уха. — Он всегда так делал, считая, что в мясистых, покрытых редкой шерстью мочках сосредоточены окончания всех нервов, имеющихся в человеке, и их, соответственно, надо шевелить, мять, теребить, проявлять, возбуждать «все человечное в человеке» и от правила этого не отступал даже в старости, на семьдесят девятом году жизни.
— Ты это… — просипел отец, вновь помял крупными, оплющенными тяжелой работой пальцами мочку уха, глянул на сына по-коршуньи зорко, на переносице у него образовалась глубокая вертикальная складка. — Что-то в городе убийств много стало, и все страшные. На этот счет ничего не слышал?
— Ничего не слышал, отец, — недрогнувшим голосом ответил Бобылев, ощутил, как внутри у него загорелся злой сосущий огонь, но окоротил себя: не хотелось ругаться, повышать голос на дурака-отца…Он приподнял ружье, в стволах которого лаково, будто в зеркале, отразились два голых, без занавесок, окошка отцовской комнаты, затем, будто бы совершая некий ритуальный прием, вскинул ружье к плечу, притиснул посильнее, похвалил: — Хорошую машинку ты когда-то купил, ни одной осечки не дала…
— Осечка не от ружья зависит, а от патронов.
Вот гусь лапчатый… Сейчас будет его учить, как жить и что есть по утрам. Бобылев поморщился, приставил ружье к кровати и, не говоря больше ни слова, махнул рукой и покинул отцовскую комнату.
Утром, в предрассветной темноте, собираясь уезжать, Бобылев неожиданно вспомнил отца, его выжидательносощуренный взгляд, будто отец все знал и теперь лишь хотел убедиться, что сын его имеет отношения к убийствам, встряхивающим в нервном страхе весь город, зло сжал кулаки:
— Вот сволота! Как был сволота, так сволотой и остался! Белогвардеец хренов, жандарм, власовец! А еще егерь! Расщеперился, как карась в ухе.
Он сунул в рюкзак патроны, инструкцию по эксплуатации «винчестера» и рекомендации что делать, если вдруг в стволе застрянет гильза, несколько банок консервов, две буханки хлеба, два десятка картофелин, немного лука, небольшой пакетик лаврового листа, соль, кое чего по мелочи, что может пригодиться, в том числе и иголку с нитками, подхватил пакет с резиновой лодкой, легкий навесной мотор и, громко хлопнув дверью, вышел на улицу.
Жигуленок с Федорчуком, сладко посапывающим в кабине, стоял метрах в двадцати от подъезда, заняв половину тротуара. «Тоже мне, казак лыковый, хрен моржовый с потными мудями, — неприязненно подумал о заснувшем Федорчуке Бобылев, — такого поставь где-нибудь на стреме — и не только последних штанов лишишься — самого себя потеряешь… С-сученок!»
Бобылев остановился около машины, раздумывая, как поступить, потом что было силы ударил кулаком по боку «Жигулей». Удар получился громкий, будто выстрел из пистолета. Федорчук вздрогнул, вскочил с побелевшим лицом и врезался макушкой в потолок. Даже за закрытыми стеклами было слышно, как лязгнули его челюсти, а глаза чуть не выскочили из орбит. Наконец он увидел Бобылева и произнес с облегчением:
— А-а, это ты!
— Дрыхнешь, сучок? — жестко и глухо рявкнул Бобылев. — На первый раз делаю замечание, на второй получишь по роже. Удар будет, предупреждаю, хороший, пара зубов из челюсти точно вышелушится…Понял? А на третий раз — перо в бок!
Федорчук оторопело захлопал глазами, он не узнавал своего шефа. Конечно, ему было ведомо, что Бобылев — не сахар, часто бывает резок, но чтобы так… В глазах его заметалась, вытаяв из глубины, мелкая испуганная рябь.
— Ну, ты даешь стране угля, — пробормотал он хрипло.
— Этот словесный изюм можешь оставить при себе, — Бобылев положил под ноги ружье, рюкзак кинул на заднее сиденье жигуленка, — понял? — Он устроился поудобнее на переднем сиденье, скомандовал: — Вперед!
На охоте Бобылев преображался, делался мягче, у него даже оспины на лице разглаживались, из глаз истаивал тусклый железный блеск, ему бы пойти по отцовским стопам, который в прошлом работал егерем, но никто не брал Бобылева на егерскую службу. Дважды он пробовал устроиться — не получилось, отказали. Как только глянет начальство на его трудовую книжку, где отмечен весь созидательный путь Бобылева начиная с семнадцати лет, так и отказывает.
А жаль — общество потеряло в лице Бобылева хорошего сотрудника, он бы всю физиономию себя искровянил, роя носом землю, подгребаясь под разных браконьеров, охраняя плавающих, бегающих и летающих тварей, — и у самого Юрки Бобылева жизнь сложилась бы иначе, но… Во всяком случае, он не попал бы в тюрьму, это точно.
Охотился он всегда один. Документы охотничьи держал в порядке, взносы платил исправно, на субботники по ремонту кормушек, егерских вышек, скрадков, загонов, прочего имущества, без которого не бывает охоты, являлся регулярно, старался эти «праздники труда» не пропускать, хотя в жизни ни разу ни одним казенным скрадком-шалашом, возведенным в камышах, не воспользовался… Предпочитал возводить свои.
Свои скрадки были надежнее, суше, замаскированнее — утки бобылевские шалаши с высоты не засекали, а вот казенные засекали очень часто.
Уток Бобылев бил мастерски, иногда даже хвастался:
— Могу на спор одной дробиной двух уток уложить.
С Бобылевым не спорили: раз он считает, что может на охоте тратить патронов в два раза меньше, — значит, так оно и есть.
На берегу заросшего камышом лимана Федорчук выгрузил Бобылева, помог дотащить до воды моторную лодку и небольшой американский моторчик, работающий на солярке, спирте, бензине — на чем угодно; с мотором Бобылев мог плыть куда угодно, у него была полная свобода передвижения. В отличие от стрелков, привязанных к своим егерям, эти охотники и шага ступить без сопровождения не могут.
Путевки Бобылев всегда оформлял как положено, по всей форме, чтобы комар носа не подточил, все оплачивал, уток без счета, как это делали иные лихачи-охотники, не бил, — брал не сколько мог, а сколько считал нужным… Как и кабанов, и ондатру, мясо которой отдельные любители считали великим деликатесом. Сам Бобылев мясо ондатры есть не мог, оно ему напоминало собачатину.
Хмуро оглядев свое хозяйство, выложенное на берегу, Бобылев небрежным движением руки отпустил Федорчука:
— Можешь возвращаться!
Тот, не говоря ни слова, развернулся и, втянув голову в плечи, побрел к машине. Согбенная спина его выражала обиду.
— Ничего, перебьешься, — пробормотал Бобылев равнодушно — глянув вслед «драйверу» он мигом понял, в каком состоянии тот находится, и сплюнул себе под ноги.
Через несколько секунд он уже забыл о Федорчуке. Вода в лимане была темной, маслянисто-чистой, такой бывает только глубокая вода; на поверхности ее то появлялись, то исчезали мелкие рябые волны, Бобылев увидев их, довольно улыбнулся: раз начало рябить воду, значит, скоро поднимется ветер. А ветер на утиной охоте — самое милое, самое нужное дело.
Во-первых, при ветре утка не боится никакого шевеления — вообще движения в камышах, ветер валит камышовые стебли во все стороны и скрывает почти всякое, даже самое неосторожное перемещение, а во-вторых, в ветреную погоду утка старается летать низко, держать высоту при сильных порывах ей тяжело, поэтому она буквально подставляет пузо под выстрел…
В штиль же она, как правило, старается набрать высоту, в полете смотрит зорко, все засекает и снять ее бывает непросто. Впрочем, кому как — такой мастер, как Бобылев, все равно снимет: ни проворные, стремительные, как истребители чирки, прозванные местными острословами фантомасами, ни осторожные кашкалдаки — лысухи от него еще не уходили.
Здесь очень важно знать, как быть, куда бить, какое брать упреждение при северном ветре, а какое при юго-западном, Бобылев эти тонкости знал, и знал лучше, чем кто бы-то ни было.
Минут двадцать он провозился с лодкой, накачивая ее небольшим насосом-лягушкой, пищавшим при каждом нажиме, как настоящая лягушка, потом сбросил лодку на воду, погрузил в нее имущество, навесил мотор, хотел было завести его, но передумал — пошел на коротких пластиковых веслах, плоско и бесшумно всаживая в усиливающуюся рябь лимана и цепко засекая всякое движение в камышах.
Вскоре камыши обступили его со всех сторон, густо, он плыл, словно бы в лесу, вслушивался в шорохи, в шуршание и сухой треск переговаривающихся стеблей, краем уха зацепил тревожный вскрик утки, к которой, похоже, подбиралась ондатра, и тут же выпустил его: эта утка — чужая, до нее не дотянуться, — поплыл дальше.
Он знал несколько мест, которые были на виду у всех — настолько на виду, что на них просто не обращали внимания (так на золотоносном севере иногда под ногами у ходока валяется обтерханный, измаранный грязью камень, на деле же оказавшийся куском чистого рудного золота; все видят его, пинают ногами, но не поднимают, поскольку даже предположить не могут, что это — золото), Бобылев же обратил внимание и мог настрелять вальдшнепов на королевский ужин даже на обочине шоссе, по которому густо идут машины. Настрелять же уток проще, чем вальдшнепов.
В одном из таких мест он вскоре остановился, загнал в заросли лодку, сверху прикрыл камышом, кое-где связал стебли, чтобы не расползались и не обнажали блестящее резиновое туловище его «линкора»; сам перекочевал на прочную земляную проплешину.
На проплешине было сухо, на подстилке из камышей можно было спать, не боясь застудить почки, поясницу или легкие; несколькими фанерками был огорожен закуток, куда он поставил крохотный туристический примус «шмель», — здесь будет его кухня.
Разложив вещи, Бобылев взял «винчестер», загнал в длинную трубку магазина патроны, вскинул несколько раз вхолостую ружье, прижал к плечу — проверял одежду — не жмут ли рукава, не давит ли в плечах и положил ружье на камышовый настил. Растянулся рядом — до вечера, до того самого заветного часа, когда утка потянется на кукурузные поля кормиться…
Впрочем, до этого часа тоже можно пострелять, но все утки, которые налетят на него, будут случайные, шальные… А всякая шальная утка мгновенно приходит в себя и шлепается в воду, поскольку хорошо знает: на лимане, особенно в плавнях, всегда можно наткнуться на охотника.
Бобылев зевнул, с хрустом потянулся, ощущая в костях, в мышцах сладкую ноющую тяжесть, словно бы после трудного долгого дня он наконец-то добрался до постели, — ощущениие было такое же, — зевнул еще раз и закрыл глаза.
Он провалился всего лишь в легкую одурь, не в сон, — именно в одурь, в забытье, наполненное тревожным туманом, — как неожиданно увидел отца, смотревшего на него пристально, с сожалением и какой-то скрытой нежностью, через несколько мгновений Бобылев почувствовал себя ребенком, его словно бы унесло в безрадостное полуголодное прошлое, в пору унижений и уличных драк, в которых Юрку Бобылева часто били — эти драки и выработали у него жестокость, — заскулил по-щенячьи тонко, протянул руки к отцу.
Отец сделал навстречу ему два или три маленьких шажка и остановился. Губы его беззвучно шевельнулись, глаза сделались еще более сожалеющими, он что-то сказал, но Бобылев не расслышал слов, и отец исчез так же неожиданно, как и появился, растаял в дымке полусна-полуяви.
Бобылев проснулся, ощутил злость, возникшую у него внутри, пробормотал:
— С-сука!
Некоторое время лежал не двигаясь, слушая, как в ушах звонкими толчками колотится кровь, да что-то тонко, настырно посвистывает.
Потом свист исчез, Бобылев услышал, как недалеко зашумели камыши, раздалось приглушенное гусиное бормотание, и сухие звонкие стебли раздвинулись под грузным, свалившимся с ближайшего облака телом.
«Неплохой дядя прилетел с визитом, — отметил Бобылев, — гусак килограммов на девять, наверняка работает вожаком в какой-нибудь стае, гусынь топчет и горя не знает». Внутри у него словно бы огонь какой зажегся, он потянулся к ружью, но в следующий миг остановил себя: гуся этого ему не достать.
— Но на выстрел ты все равно нарвешься, — пообещал он гусю хмуро.
Повозил языком во рту. Словно бы счищал с нёба некую горечь, перевернулся на другой бок и сплюнул. Интересно, к чему это ему приблазнился отец? К худу или к добру?
Вряд ли к добру, от отца он вообще видел мало добра, даже в ту пору, когда тот мог делать добро. «Уж не подыхать ли старикан собрался? — мелькнула в голове равнодушная мысль. — А что, давно пора…Он вообще на земле, надо полагать, припозднился, труба-то зовет его давным-давно, дозваться никак не может. Так чего же ты, старый хрыч, мне мерещишься? Ведь только что виделись…» Бобылев не нашел ответа на этот вопрос.
В воздухе снова призывно, мгновенно вызвав дрожь во всех мышцах, прошелестело что-то грузное, стремительное, плотное… Освинцовившее от обильной еды тело шлепнулось в камыши, душа Бобылева отозвалась на это призывное шлепанье стоном. Он вновь дернулся было к ружью и опять остановил себя — нет, это была не его птица. Время охоты наступит через час, не раньше.
А пока надо смотреть во все глаза, все слушать, все засекать, примечать, фиксировать каждую утку, а уж гусей — тем более.
Ожидание на охоте — штука, наверное, более мучительная, чем любое другое ожидание, — запросто может свести человека с ума. У бедного охотника начинают дергаться руки, внутри появляется сладкое нетерпение, еще нечто такое, чему и определения нет, ноги устало дрожат… Еще не успел походить по камышам, а ноги уже дрожат, вот ведь, а?
Хоть и знал Бобылев, как бороться с таким состоянием, с азартом, способным сжечь даже опытного охотника, а ничего не смог с собою поделать, извелся весь, ожидая «часа охоты»; прошло время, и воздух стал густеть, шевелиться таинственно, будто в нем вились тучи комарья и лиман забурлил от звуков — хлопали крылья, вскрикивали утки, в камышах лютовали, чавкали ондатры и водяные крысы, подавали свои голоса гуси, а совсем недалеко от лежки Бобылева начал попискивать выводок лысух, еще именуемых кашкалдаками.
Впрочем, что лысуха, что кашкалдак — все едино. Кашкалдак, как знал Бобылев, в переводе с татарского, местного — «лысая голова». Эти водяные курочки, пожалуй, самые вкусные среди здешней дичи. И что самое главное, их не надо ощипывать, скоблить или скубить, как говорит местный народ, — перо сидит в них настолько прочно, что выдрать его можно только с кусками кожи, поэтому охотники, чтобы не мучаться, предпочитают сдирать с кашкалдаков кожу пассатижами…Вместе с перьями. Всю одежду разом.
— Ну-с, пора, — скомандовал сам себе Бобылев, приподнялся над скрадком, раздвинул камыши.
Совсем рядом стремительно, со свистом вспарывая крыльями воздух, пронеслась стая крякв. Утки шли со скоростью пули, Бобылев не то чтобы выстрелить, он даже поднять ружье не успевал. С сожалением проводил стаю глазами, сплюнул под ноги. Следом за первой стаей прошла вторая, уток было голов пятнадцать, — все верткие, быстрые, удары крыльев о воздух, сопровождаемые характерным сиплым свистом, чуть не выбили у Бобылева слезы — и тут он не успевал выстрелить. Охота началась.
Он дернул на себя холодную гладкую трубу затвора, загоняя в ствол патрон.
Сделал это вовремя — прямо на него выскочила пара резвых чирков, которых за скорость, за внезапность появления перед стволом ружья и умение прятаться от охотников звали «фантомасами», иногда — дробоедами. А они действительно — дробоеды.
Некоторые умельцы сжигают по десять-пятнадцать патронов, прежде чем свалят одного чирка; дробью плотно набьют воздух, а чирку хоть бы хны, он проходит сквозь дробь, как сквозь мыльную пену, и словно бы получает от этого удовольствие, затем мгновенно исчезает в неких нетях, где человеку уже ни за что не достать его: чирок — птица заговоренная. И верно ведь — дробоед.
Навскидку, почти не целясь, зная, что не должен упустить дробоеда, — если первый заряд пройдет мимо, то второй обязательно зацепит, он выстрелил по чирку. Тот встретил дробь достойно, он даже не дрогнул, не отвернул в сторону, как шел, так и продолжал идти, — ни один литой свинцовый катыш не попал в него…
— Сука! — привычно выругался Бобылев, заскользил указательным пальцем по скобе в поисках второго спускового крючка. В отцовской централке было два спусковых крючка, по одному на каждый ствол, а в «винчестере» один, Бобылев знал это и готовил себя к первому выстрелу, — наверное, самому трудному из всех, что он сделает из этого ружья, но сейчас об этом забыл, ерзал и ерзал пальцем по гладкой холодной поверхности защитной дужки, потом понял, что делает не то, и снова выругался.
Сила привычки велика во всяком человеке, в Бобылеве она тоже была велика.
Чирки уходили. Еще пара мгновений и они скроются бесследно.
Бобылев выругался вновь. На этот раз он ругал себя — он и только он был виноват в том, что не сумел выстрелить в птиц вторично, и уж совсем опоздал с третьим выстрелом. А дробоедов сбивают только с нескольких выстрелов.
Хотя можно было бы и не тратить столько патронов, лучше их потратить на жирных вкусных крякв или лысух, у чирков же мясо жесткое, как старая кабанятина, иногда отдает рыбой, поскольку чирки не брезгуют и этим кормом. Но в данном разе пищевая ценность отступала на второй план, на первом плане находился охотничий азарт.
Он успел передернуть помпу «винчестера» и ударить чирку вдогонку, в хвост. Это самый нерезультативный выстрел — в хвост, Бобылев по всем законам охоты не должен был попасть, поскольку в хвост, под перо бьют только гусей, но он попал.
Один из чирков подпрыгнул на лету, словно лапами попал в огонь и здорово обжегся, в воздух взметнулось облачко перьев, дробоед перевернулся через голову и по косой пошел вниз, к воде, нырнул в высокие сухие заросли камышей. Искать его было бесполезно. Бобылев вновь выругался, но в следующий миг довольная улыбка возникла на его лице: не ушел-таки «фантомас» от «винчестера».
Бобылев передернул помпу ружья, загоняя в ствол новый патрон. Искать чирка он не поплыл — попал в дробоеда и ладно, а вот лазить по камышам, проваливаться в воду по пояс, а то и по глотку — это занятие для других, не для Бобылева.
Он отер рукою лоб, щеки, ухватил в горсть подбородок, помял его. Лицо у Бобылева обмякло, морщин почти не стало, они собрались в мелкие несерьезные кучки: кучка на переносице, кучка около подбородка, по кучке около глаз, еще две кучки подле ушей, левого уха и правого, глаза тоже отмякли, сделались какими-то домашними.
С далеких кукурузных полей прилетел ветер, растрепал головки камышей, взрябил воду, взбил на ней несколько бурунов и с шумом скрылся в сухих пегих дебрях здешней растительности.
Через несколько минут Бобылеву повезло — на него налетел гусь. Одинокий, еще молодой, не наживший опыта в своей короткой жизни, горластый, он отбился от сородичей и теперь искал их среди камышей с отчаянными криками.
Услышав крики, Бобылев стремительно нырнул в схоронку, чтобы гусь не засек его, и когда тот прошел над самой его головой, тяжелый, с сильными звучными взмахами крыльев, с выпуклым, набитым едой пузом и желтой водорослевой налипью, прилипшей к хвосту, Бобылев неспешно поднялся и выстрелил.
Собственно, выстрела он не услышал, так всегда бывает, когда дробь попадает в цель, услышал только — именно услышал, а не ощутил толчок приклада в плечо, привычно отбил его и, не удержавшись, вскрикнул азартно, давясь собственным дыханием:
— Йй-есть!
Гусь тоже закричал, его крик словно бы прозвучал ответно на торжествующий вопль охотника, надломился посреди виража, попробовал потянуть дальше, но этого не получилось, и гусь закричал снова — пронзительно, страшно, предсмертно, крылья у него разом ослабли, и он пошел к воде.
— Йй-есть! — вновь торжествующе заорал Бобылев.
Он всегда бил гусей вдогонку, не то что дробоедов, которых надо брать в лоб, начинять их свинцом; гуся же брать в лоб, либо в бок бесполезно, прочное тугое оперение лишь отшибет заряд, случается, что свинец вообще не пробивает гусиную кольчугу, она — очень прочная. Бобылев научился стрелять гусей сзади, с хвоста.
Дробь в таких случаях входит под перо, не встречает сопротивления и достаточно бывает всего нескольких дробин, чтобы завалить тяжелого матерого дядю, которого, кажется, только пулей и можно свалить, ан нет…
— Йй-есть! — не в силах сдерживаться, опять закричал Бобылев, наблюдая, как гусь медленно, очень грузно, неповоротливо падает в воду.
Бобылеву повезло и в другом — он зарядил магазин «винчестера» не только патронами с мелкой утиной дробью, два патрона у него были заряжены литой картечью. Могло вообще случиться так, что очередной патрон в магазине был чирковый, что для гуся было не опаснее семечек, а на чирка, наоборот, выпадал гусиный… В таком разе гусь бы ушел, но он не ушел — попал под картечь.
В этом отношении «винчестер» невыгодно отличался от российской двухстволки, поскольку был рассчитан на ровную охоту…
— Не знают они наших условий! — Бобылев крякнул, выбил из «винчестера» пустую гильзу. — Так можно с пшеном угодить на зубастого вепря, который в отместку сожрет вместе с ружьем и не подавится.
Гусь грузно, будто снаряд, шлепнулся в воду, взбил фонтан темных, дорого заигравших электрическим блеском, рожденным заходящим вечерним солнцем, брызг. Бобылев проворно вытолкнул из камышей лодку, перевалился в нее боком, чтобы не опрокинуть, ухватил рукою весло и, быстро и звучно шлепая им по воде, понесся к гусю.
Гусь еще был жив, горбился в протоке одной стороной и взметывал в воздух широкое сильное крыло, голова находилась в воде, он ее, как и половину тела, уже не мог поднять и пробовал клювом нащупать что-то в глуби, зацепиться, подтянуть тело, спрятаться… Бобылев захохотал — потуги птицы были тщетными.
Он подгреб ближе, ловко ухватил гуся за шею, с кряхтеньем выдернул из воды. Гусь хлопнул его одним крылом по плечу, второе крыло было перебито у самого основания, висело мертво, сквозь перья вылезло несколько обрубленных картечью костей; гусь снова хлопнул Бобылева здоровым крылом по плечу, причинил боль.
Привычно ругнувшись, Бобылев бросил весло, перехватил шею гуся другой рукой и сделал резкое движение — одной рукой в одну сторону, другой в другую, сворачивая добыче голову.
У гуся из клюва выплеснулся сноп розовой, смешанной с кровью воды, следом раздался сдавленный хриплый вскрик, и гусь перестал дергать своим целым, еще очень сильным крылом. Бобылев перекинул его в лодку, произнес довольно:
— Хороший шулюм будет.
Через несколько минут стрелок снова втянулся в камыши, поспешно замаскировал лодку и взял ружье наизготовку.
Охота продолжалась. Невдалеке, справа от него, ударили два выстрела, затем прозвучали несколько выстрелов впереди — лиман, казавшийся поначалу безлюдным, был густо заселен охотниками.
На скрадок Бобылева налетела стая крякв, вожак в этой стае оказался глазастым, и птицы стремительно рванули в сторону, но охотник настиг их метким выстрелом, завалил одну утку. Кряква, хлопнувшись в воду, отчаянно забарахталась в ней, пытаясь уйти от человека, и почти преуспела в этом — бровка камышового леса, в котором она могла раствориться бесследно, находилась совсем рядом, но Бобылев утихомирил ее издали, сделав еще один выстрел.
Получив новый заряд дроби, утка покорно, словно бабочка, проколотая иголкой, распустила крылья и замерла.
Охота была удачной. Гусь с жирной кряквой за одну вечернюю зорьку — это очень неплохо.
В темноте уже, когда ничего не было видно, Бобылев подбил еще одну крякву — одинокую, сытую, молчаливую, она вытаяла из серого воздуха, словно призрак, и как призрак, чуть было не растворилась вновь, но Бобылев все же засек ее и, похвалив себя: «Молодец!», выстрелил.
После выстрела похвалил себя вслух:
— Молодец!
Но оказалось, что сделал он это рано, утки ведь — птицы живучие, пока ободранная, порубленная на части утка не окажется в супе, нельзя считать, что трофей взят, утка может удрать… Так и эта ушлая кряква. Она захлопала по воде крыльями, заорала оглашенно и понеслась прочь от камышовой схоронки.
Выругавшись, Бобылев вытолкнул на воду лодку, ловко перекатился в нее, оттолкнулся ногой от одеревяневшего корня камышового куста и уже в лодке понял, что эту крякву он не возьмет — в скрадке он оставил весло… Тьфу! Все происходило впопыхах, слишком быстро. Он дернул веревку с прикрученной к ней деревянной бобышкой — стартер мотора. Мотор чихнул, потом глубоко вздохнул, словно бы в его металлических внутренностях что-то замерзло и смолк.
Было слышно, как отчаянно хлопает крыльями по воде подбитая утка.
— Уйдет ведь, сучка! — всполошился Бобылев, дернул веревку вторично, морщась, услышал, как простудно и сипло забормотал движок, закашлялся — проявил на этот раз больше интереса к жизни, но сил у него все равно не хватило, он опять умолк. — Сука, падаль недоношенная! — вновь выругался Бобылев, ожесточаясь, ощеривая зубы, стараясь острым слухом не упустить судорожные шлепки утиных крыльев, рванул веревку в третий раз. — Сука!
Хоть и действовала на него природа очищающе, но не настолько, чтобы стереть с языка разный словесный мусор и ругань. Этого не произойдет, наверное, никогда.
После третьего рывка веревки мотор пробудился окончательно, выбил из себя застойную сырость, прокашлялся, и Бобылев, зацепив чутким ухом место, где трепыхается подбитая кряква, дал полный газ.
Лодка подпрыгнула, высоко задирая нос, приложилась днищем о деревянную твердь воды и понеслась вперед. Мотор был сильный, способный держать хорошую скорость, хотя и был немного тяжеловат для воздушно-резиновой конструкции, но Бобылева это устраивало…
— Сука! — выкрикнул он в полную силу и не услышал собственного голоса, грохот мотора проглотил его, Бобылев сбавил обороты — он уже догнал утку…
Но утки не было… Где она?
Всполошенное шлепанье крыльев раздалось впереди, метрах в десяти от лодки. Бобылев снова дал газ. Лодка рванулась на звук слишком резво и завалила хозяина на спину. Он ухватился одной рукой за веревку, протянутую вдоль округлого дутого борта лодки, рванулся к собственным коленям, ударился о них подбородком и сбросил газ.
Этого было достаточно, чтобы настичь утку, Бобылев перегнулся через борт и, задерживая в себе дыхание, прислушался: где кряква? Зашарил глазами по темной воде, пытаясь засечь силуэт изнеможенно барахтающейся, с помятыми крыльями птицы, но утки не было — она успела уйти от лодки в сторону. Через мгновение Бобылев услышал усталое, жидкое шлепанье лап и крыльев по воде.
Он снова дал газ, пробудившийся мотор взревел оглашенно, зло, лодка привычно задрала нос, вываливая седока из своего нутра, но Бобылев был готов к этому, загодя пригнулся и ухватился рукой за веревку… Лодке не удалось сбросить его в воду. Но в следующий миг произошло нечто ошеломляющее.
Мотор неожиданно ранено вскрикнул, с громким визгом втянул в себя то ли воду, то ли еще что-то, жидкое, маслянистое, нос вздернулся под углом, переломился и внезапно накрыл Бобылева.
Тело человека пробил сильный электрический удар, встряхнуло Бобылева так, что он услышал хруст собственных костей, и спиной рухнул прямо на мотор, сбил его в лиман. Вылетая из гнезда, мотор рубанул Бобылева винтом по затылку.
— А-а-а! — задергавшись от боли, во всю мочь закричал Бобылев. Он еще не понял до конца, что произошло, но собственный организм его, много раз мятый-перемятый, видевший почти все, кроме могилы, уже почуял опасность и подсказывал Бобылеву, что дело — табак, все может кончиться плохо. — А-а-а! — сам по себе выдавился из Бобылева новый крик и погас.
Боль, возникшая поначалу, исчезла. Да и не боль это была вовсе, а что-то похожее на ожог, будто он головой, затылком приложился к раскаленному металлу.
Винт мотора взрезал лодку, сделал в ней большую дыру, из которой залпом, одним махом выбило весь воздух, и лодка, разом сделавшись неповоротливой, очень тяжелой, пошла ко дну, а в ней, словно кусок колбасы, засунутый в разрезанную пополам булку, — Бобылев.
Он попробовал закричать снова, призвать на помощь — ведь на лимане, кроме него, были еще охотники, их выстрелы были хорошо слышны, они находятся где-то неподалеку, может быть, совсем рядом и человека в беде не бросят, но голоса не было — голос вдавился внутрь, раздавленный ужасом, приплющился к позвоночнику.
Бобылев задергал беспорядочно руками, пытаясь освободиться от обернувшей его лодки, но его словно бы спеленало веревкой, что была проложена по всему борту лодки, одна рука, которой он схватился за посеченный затылок, оказалась вдавленной вместе с затылком в резину, и он никак не мог ее освободить, другая была плотно прижата к телу — ее также облепило сырой резиной. Бобылев шел ко дну вместе с лодкой.
Он рванулся еще раз, закричал что было мочи, но собственного крика опять не услышал, вместо него раздалось немощное бульканье, сопровождаемое сипением, и все.
Мотор, который уже должен был бы валяться на дне, повис на бензиновом шланге, тянул лодку вниз, как тяжелое рыбацкое грузило…Бобылев рванулся еще раз, рывок был отчаянным, но в ту же секунду хватил полным ртом вонючей холодной воды и неожиданно угас: у него совсем не осталось сил для сопротивления.
В голову пришла мысль, которой Бобылев боялся: а как же чувствовали себя люди, которых он убивал? Что ощущали они, глядя в черный безжалостный глазок полусамодельного безотказного пистолета лапиковской конструкции? Какая боль, какая тоска возникали у них внутри?. Ну хоть кричи невольно: «Простите!» — а как кричать, когда голоса по-прежнему нет? Надо было бы Богу помолиться — ведь конец приходит, а на тот свет надо удаляться с молитвой, — но Бобылев не знал ни одной молитвы.
Он подергал ногами — ноги оказались свободны, тело его легло в «бутерброд» под углом, ноги лодка не спеленала, не зажала их, и Бобылев, почувствовав, что есть возможность схватиться за соломинку, одну-единственную, брошенную ему, что было силы замолотил ногами в воде.
Но лодка с мотором была тяжелее и как Бобылев ни работал ногами, его все-таки продолжало волочь на дно. Рот был забит обрывками осклизлых растений, водой, перед открытыми глазами стремительно проносилась розовая, словно бы чем-то освещенная муть, он понял, что наступают последние миги его жизни, и замолотил ногами еще быстрее, из последних сил. Увы, все было бесполезно.
Он попытался выдрать из-под головы правую руку, которой зажимал рану на затылке, но рука словно бы срослась с головой, став ее придатком, как и левая рука, склеившаяся с телом, также ставшая придатком, — не оторвать. Бобылев ошибочно считал, что он не подвержен страху, но он, мясной и костяной, был подвержен ему очень. Как, собственно, и все нормальные люди.
Ужас растекся по всему его телу, парализовал мышцы, в голове возникло горестное, короткое, как последний вздох: «Все!» — и Бобылев поник, ноги у него сделались ватными — он перестал бороться за свою жизнь.
Где-то глубоко внутри возникло и тут же погасло сожаление: подбитая кряква ушла, а на маленьком камышовом островке, где он соорудил себе скрадок, остались лежать его вещи с «винчестером» и добыча — гусь с уткой.
Кстати, утку он даже успел приготовить, осталось только бросить в шулюм, — Бобылев собирался посидеть в тихой ночи у костра, полакомиться горьковатым нежным мясом, послушать, как переговариваются в небе звезды, в протоках плещется тяжелая рыба, вышедшая, как и утки, на ночную кормежку, да иногда тревожат тишь своим стрекочущим колдовским шелестом камыши.
Он уже потерял сознание, погрузился в некую кровянистую муть, судорожно открывал рот, стараясь захватить хоть немного воздуха, но вместо воздуха он наливался холодной вонючей водой, глотал и глотал ее, сознание должно было уже давно покинуть его, но оно судорожно цеплялось за слабеющую плоть, не хотело уходить…
В тот момент, когда красновато-розовая муть уступала место черноте, Бобылев почувствовал, как чьи-то руки разрезали веревку, обвившую тело резиновой лодки, выдернули его из страшного бутерброда и поволокли вверх.
И вот когда он уже очутился наверху, на воздухе, сознание окончательно оторвалось от него, Бобылев дернулся в последний раз и затих.
Человек, который спас его, ухватил бедолагу рукою за голову и вплавь, усиленно гребя другой рукой, поволок к камышовому островку, будто бревно. Прибуксировав Бобылева к твердому пятаку, человек отплюнулся холодной несвежей водой, выругавшись, заполз на островок и следом за собою втащил на твердь Бобылева.
Нагнулся над ним, с силой надавил руками на грудь. Рот у Бобылева открылся сам по себе, из него длинной упругой струей выплеснулась вода. Человек вновь нажал руками на грудь утопленника, и из того опять выбрызнула вода. Наглотался он основательно.
Спаситель Бобылева начал выдавливать из него воду коленом, потом сел верхом и стал делать искусственное дыхание.
Через несколько минут Бобылев захрипел, и человек обрадовался:
— Жи-ив, курилка! — Голос у бобылевского спасителя был сиплым, усталым, дыхание осекалось. Он заработал быстрее, приподнимая руки и резко опуская их, командуя самому себе: — Р-раз! Р-раз! Р-раз!
Минут через десять Бобылев зашевелился, приподнялся, но не удержался на руке — сил у него не было, — и рухнул на спину. Кровь из ободранного затылка залила Бобылеву шею, он застонал.
Человек, спасший его, выдернул из кармана платок, подоткнул Бобылеву под затылок. Платок быстро набух кровью. Тогда спаситель приподнял голову Бобылева и проворно ощупал затылок пальцами, пытаясь определить, проломлена кость или же только разодрана кожа…Никаких проломов он не нашел, сколы костей не впились в пальцы, ничто не продавилось — значит, пострадала только кожа с волосами.
Крови, конечно, будет много — так всегда бывает: в голове — множество разных сосудов, кровеносных сеток, капилляров, которые даже при малых порезах сильно кровоточат, вызывая у слабонервных дамочек обмороки — так много крови выходит, бывает даже похоже, что вытекают мозги, а на самом деле ничего не вытекает и вообще ничего страшного… Так и у этого нахлебавшегося воды бедолаги.
Через несколько минут Бобылев снова приподнялся, мутными, ничего не понимающими глазами глянул на человека, спасшего его, на костерок, разведенный на железном листе, специально, видать, привезенным кем-то на лиман, облизал черным, искусанным языком губы:
— Где я?
— На лимане, — услышал он доброжелательный ответ.
— Что со мной было?
— Не знаю. Наверное, несчастный случай. Может быть, что-то еще…
— Что? — Бобылев застонал, поморщился, ощупал пальцами затылок. — Болит, зараза. — Он застонал, на лицо его наползла синюшная тень. Тут Бобылев вспомнил, что с ним произошло, зажал зубами очередной стон, попытавшийся вырваться наружу. — Это меня винт задел…
Прижал к затылку окровавленный платок.
— Я ощупал затылок — ничего серьезного, — сказал ему спаситель, — кость не задета и это главное. Остальное — пустяки, зарастет в три счета.
Бобылев закрыл глаза.
— Наверное, все-таки придется обратиться в больницу, — сказал он, — болит…
— Чтобы поскорее заросло — можно и в больницу. А можно просто промыть марганцовкой, перевязать покрепче, походить недельку с бинтом и все затянется.
— У тебя марганцовка есть? — на «ты», не стесняясь, спросил Бобылев.
— Есть.
— А бинт?
— Бинт тоже есть.
— Запасливый, — Бобылев одобрительно пошевелил губами, — а я дурак, на охоту хожу, хожу и все никак не могу приучить себя к тому, что в кармане обязательно надо носить какую-нибудь медицину…
— Век живем — век учимся, — улыбнувшись проговорил бобылевский спаситель. — Однако нам надо выбираться из плавней.
— Это что, выходит, у тебя вся охота псу под хвост грюкнула?
— И это ничего, — снова улыбнулся спаситель. — Перебьемся как-нибудь, а в будущем наверстаем. Не последний ведь день живем на белом свете.
— Тьфу, тьфу, тьфу, — отплюнулся Бобылев, — все под Богом ходим. Как Бог рассудит, что решит на наш счет — так и будет. — Он не сдержался, застонал. — Вот уж не думал, что споткнусь на ровном месте.
— Бывает и хуже, — прежним ровным успокаивающим тоном проговорил бобылевский спаситель.
Бобылев зорко глянул на него, от прежней мутной слепоты, застившей ему глаза, не осталось и следа. Он поморщился, отвернул голову в сторону и сплюнул. Человек, спасший его, был, судя по всему, прост, как кусок хлеба, выпавший из сумки нищего… Бобылев не сдержался, улыбнулся через силу, неохотно, — непромокаемый охотничий костюм спасителя был уже ветхий, требовал серьезного ремонта, и хотя владелец отжал его, нехорошо прилипал к телу, лицо было открытое, глаза не бегали, как у некоторых наперсников Бобылева, улыбка была тихая, лишенная каких-либо победных красок.
«Это бедный человек, — понял Бобылев, — с дырками в карманах и пронзительным свистом в кошельке».
— За мной не заржавеет, — проговорил он, — в долгу не останусь.
— Это дело такое, — довольно равнодушно отозвался на бобылевский посул спаситель, улыбнулся чему-то своему, — улыбка была скупой, доброжелательной, она понравилась Бобылеву.
— Такое? Какое такое? — спросил он.
— Я сделал то, что обязан был сделать по уставу охотничьей организации, в которой состою — прийти на помощь человеку, терпящему бедствие, — неожиданно сухо, почти протокольно, как на допросе, под бумагу, ответил спаситель, развел руки в стороны, — вот и все. А остальное… — он помедлил, приподнял и опустил одно плечо, — остальное — это дело пятое, восьмое, десятое… Словом, это необязательно.
Поморщившись, Бобылев потрогал пальцами затылок, подумал, что надо бы копнуть этого человека поглубже, понять, что у него внутри… Вполне возможно, из него получится хороший помощник. А такой помощник нужен был Бобылеву очень.
— Как лучше к тебе обращаться, на «ты» или «вы»?
— Лучше, конечно, на «ты».
— Зовут тебя как?
— Игорем. Игорь Зерин, если более полно. Хотя по паспорту я не Игорь, а Егор. Егор Егорович… Но Егор — это слишком уж по старинке, мхом поросло, поэтому домашние зовут меня Игорем.
— А по паспорту Егор?
— А по паспорту Егор.
— Ну вот и познакомились. — Бобылев втянул в себя воздух, с шумом выдохнул, подал спасителю руку: — Бобылев.
— А имя ваше… имя твое как?
— Да, честно говоря, имя свое я уже и забыл, все больше обхожусь фамилией. Бобылев, и все. Этого мне вполне достаточно. Можешь, иногда называть меня Юрой, но это так, для сведения.
— Хорошо, товарищ Юра, — покладисто произнес Зерин, огляделся. Было уже темно, в плавнях, в нескольких местах курились длинные сизые струйки дыма, медленно уползали в надвигающуюся ночь — охотники разожгли свои керогазы, примусы, походные газовые плитки, спиртовки, а кое-кто запалил и костерок, хотя это было запрещено — неровен час, заполыхает камышовый лес… Народ в эту минуту варил себе супы, шулюмы, кипятил чаи, вел умные беседы…Часов в одиннадцать все затихнет, самые буйные головы улягутся спать, чтобы рассвет встретить во всеоружии. — Надо выбираться отсюда. — В голосе Зерина прозвучало сожаление, и было оно такое отчетливое, что Бобылев чуть не воскликнул: «Ладно, хрен с ним, с ободранным затылком, с домом и медициной, — не будем ломать охоту», но он этого не сказал.
Сказал другое:
— Ружье мое в скрадке забери… Помповый «винчестер».
— Ладно, — пообещал Зерин и через полминуты вывел из камышовой заводи надувную лодку, ловко перебрался в нее, взмахнул, будто кудесник, веслом и исчез — исчезновение было шаманским, по-колдовски внезапным, — Бобылев так не умел и позавидовал своему спасителю.
Улегся на хрустящей камышовой подстилке боком, под щеку подсунул руку, чтобы было мягче и чтобы затылок меньше болел.
Едва закрыл глаза, как в красноватой зернистой притеми неожиданно увидел отца, поморщился недовольно: «Опя-ять?»
Вид у отца был жалкий, подавленный, словно бы не Бобылев, а сам старик побывал в вонючей воде лимана и чуть не остался там навсегда.
— Чего тебе надо? — молча, не разжимая век, не шевелясь и вообще не подавая признаков жизни, спросил Бобылев. — Говори!
Старик в ответ не произнес ни слова, лишь внимательно и укоризненно смотрел на сына, губы у него подрагивали болезненно, словно бы все-таки решил что-то сказать, но никак не мог слепить слова и столкнуть их с языка — ничего у него не получалось…
Впрочем, горький взгляд его был красноречивее всяких слов.
Бобылев ощутил, как у него раздраженно задергались уголки рта, он сжал пальцы свободной руки в кулак и хотел было показать увесистую колотушку эту отцу, но сдержал себя. В следующее мгновение он решил, что выделит отцу немного денег — пусть потешит себя старик.
— Дам я тебе тугриков, дам! — ощущая, как в нем вновь рождается злой огонь, просипел Бобылев прямо в лицо немому изображению. — Получишь ты у меня тугрики! Что еще? Ружье вот… Вернул его я тебе? Вернул. Чего еще?
Старик продолжал укоризненно смотреть на сына. Горько шевельнул ртом, сморгнул с глаз слезы, но на место старых набежали новые, старик не справлялся с ними… В следующее мгновение он исчез.
— Так-то лучше, — с облегчением вздохнул Бобылев.
Зерин вернулся минут через двадцать. Бобылев, почувствовав его приближение, зашевелился на камышовой подстилке, спросил слабым голосом:
— Ну что, нашел скрадок?
— Еле-еле… Конечно, такое ружье жалко оставлять на лимане, его если не люди, то вороны сожрут обязательно…
— Забрал ружье?
— Забрал. — Зерин похлопал ладонью по прикладу «винчестера», лежавшего в лодке. — Кое-какие твои манатки тоже взял. И гуся с уткой. Гуся ты хорошего подстрелил.
— Мы же все не дотащим.
— Но не бросать же добычу… Тут все сгниет или лисы съедят, даже костей не оставят. Как себя чувствуешь?
— Немного лучше.
— Тогда давай собираться. Будем эвакуироваться.
Бобылев приподнялся на примятых камышах, ощупал затылок.
— Ну как, кровь идет?
— Вроде бы нет.
— Тогда подъем! — скомандовал Зерин, в голосе его появились настырные командирские нотки.
В Бобылеве, проклюнувшись сквозь боль и слабость, проступило что-то протестующее, злость — не злость, досада — не досада, он и сам понять не мог, что это, хотел было выматериться, но сдержал себя и согласно наклонил голову:
— Подъем так подъем!
Игорь быстро и сноровисто погрузил имущество в лодку, помог перебраться в нее Бобылеву.
Кряхтя болезненно, Бобылев уселся боком на дощечку-скамейку, вяло опустил руку за дутый край лодки. Вода была совсем рядом, одно неловкое движение, легкий крен и она хлынет в лодку. Бобылев опасливо отдернул руку, спросил:
— Не потонем?
— Постараемся не потонуть, — ответил Зерин. Уверенности в его голосе не было, Бобылев это засек и проговорил угрюмо:
— Ну, смотри! Не то не хотелось бы снова жрать ил. Я этого добра уже наелся.
Зерин ничего на это не сказал, хотя Бобылев со стопроцентной точностью мог предположить, о чем он сейчас думает. А думает Игорь о свалившемся на него человеке плохо, сравнивает с беспардонным наглецом, сорвавшем хорошую охоту… Тьфу! Но Игорь ничего не сказал, только приподнял одно плечо — все, мол, под Богом ходим и мягко оттолкнулся веслом от закраины камышового островка.
Пока плыли, Бобылев стонал — он с трудом удерживал равновесие в лодке, его вело в сторону, и он, цепенея всем телом, боясь шелохнуться, изо всех сил впивался обеими руками в хлипкую скамеечку, на которой сидел, закрывал глаза, стараясь не глядеть в черную воду. Игорь вел лодку в темноте уверенно, точно ориентировался в лабиринтах лимана, он ни разу не уткнулся носом лодки в камышовый пятак, украшающий земляную кочку, ни разу не промахнулся.
Наконец они пристали к берегу лимана, пристали так мягко, что Бобылев этого даже не почувствовал. Спросил, не открывая глаз:
— Чего стоим?
— Приехали.
Бобылев застонал.
— Уже?
— Как видишь.
— Если бы я видел, а то ни хрена не видно, перед глазами плывет красный туман…
Бобылев врал — он все прекрасно видел, бурая муть перед глазами у него уже не плавала, все осталось позади, и вода уже не заваливала его набок, Бобылев пришел в себя. Игорь протянул ему руку, помог перебраться на землю.
Совсем рядом в камышах заполошно закрякала, забилась утка, испуганная, похоже, водяной крысой, в следующее мгновение она, с шумом поднявшись с промоины, низко пролетела над людьми, — огромная, с громким свистом хлопающая крыльями, Бобылев даже вздрогнул: что за нечистая сила?
В следующую минуту успокоил себя и выплеснул из головы бредовые мысли о нечистой силе. Игорь перенес на берег свои вещи, ружье и вещи Бобылева, затем втянул на землю лодку — ее надо было сдуть и загнать в чехол. Бобылеву он подсунул прямо под пятую точку раскладной матерчатый стульчик, проговорил негромко:
— Садись, только не промахнись…
Сдувать лодку надо уметь, это дело сложное, воздух прочно застревает в самых разных резиновых углах — не выковырнуть. Хоть отверткой его выскребай, да только с отверткой внутрь лодки не заберешься. Бобылев сидел на стуле и наблюдал за человеком, так неожиданно, — и, похоже, удачно, — возникшем в его жизни.
За здравие этого человека надо бы свечки в церкви целый месяц, каждый день подряд ставить, молиться за него — ведь он спас Бобылеву жизнь, — но Бобылев продолжал прощупывать его взглядом, поскольку хорошо видел в темноте, изучал: а что за господин этот Зерин? Можно ли его использовать в своих делах, либо Игорь этот — обычный никто, дохлый номер?
Зерин взгромоздил на плечо пакет с надувной лодкой, на второе плечо навесил ружье, на спину закинул рюкзак и, сказав Бобылеву: «Пошли за мной», шагнул в темноту.
Проворно подхватив стульчик, на котором отдыхал, Бобылев шагнул следом. Вопрос, который он задавал самому себе в последние двадцать минут, продолжал сидеть в мозгу, не исчезал… С кем он имеет дело? Кто этот Зерин? Что за человек?
Под сапогами зачавкала сырая земля, иногда попадались влажные бочажки, в которые можно было провалиться по колено, совершенно невидимые в темноте, но Зерин безошибочно угадывал их, обходил. У него, как у всякого охотника, привыкшего рисковать, было остро развито чутье.
Вообще-то Игорь мог идти по начиненной минами земле, как это иногда было с солдатами в Афганистане, — вслепую, с закрытыми глазами, и ноги сами выбирали место, те неприметные безликие точки, где этих мин не было, точно такое же чутье у него имелось на разные события, на перемены в жизни, на людей. Он чувствовал, что спасенный им человек — непростой, он, может быть, даже имеет другую фамилию и вообще совсем не тот, за кого себя выдает и с ним еще придется столкнуться.
На сухой полянке, в двух сотнях метров от берегового уреза Игорь остановился, сбросил с себя лодку и вещи, помахал руками, как старая фламандская мельница, одолевая озноб и тяжесть, натекшие в мышцы.
— Ты садись, определяйся на стул… В ногах правды нет… А я пока за машиной сбегаю, подгоню «боливара» поближе — тут идти тогда совсем мало будет.
— А прямо сюда если подогнать — слабо?
— Слабо, командир. — Игорь кивнул, соглашаясь с капризным «утопленником», но объяснять, в чем причина, не стал.
В густом лещиннике, на поляне, у него стоял старый, списанный подчистую, словно израненный, издырявленный вояка, уазик. Ребята Головкова откопали его где-то на свалке, привели в подходящий вид, перебрали мотор, поставили резину покрепче и загнали машину к подполковнику в домашний гараж.
Подполковник, не засвечивая машину, держал ее у себя на всякий случай — а вдруг пригодится для каких-нибудь оперативных нужд? Когда приехавший из Москвы Иванов собрался в вольный поиск, на охоту по перелетной дичи, уазик и пригодился. Подполковник выдал его Игорю, а заодно и оформленные, как положено, документы на имя Зерина Егора Егоровича — водительские права, технический паспорт…
Игорь отбросил в сторону большую охапку камышовых стеблей, делавших уазик совсем невидимым, — на машину можно было наткнуться только случайно, — забрался в остывшую кабину машины. Хорошо отлаженный, отрегулированный мотор завелся с полуоборота. Игорь быстро, почти рывком вывел машину из укрытия — показалось, что вязкая почва засосала задние колеса, затем медленно, стараясь не угодить в бочаг, повел машину на площадку, где оставил Бобылева.
К самой площадке подъехать было нельзя — путь преграждала топкая лощина, в которой сырость не исчезала даже в самые жаркие месяцы, когда земля была испещрена сухими трещинами, а в некоторых местах вообще обращалась в камень.
Направив свет фар на место, где сидел «утопленник», Игорь быстро форсировал лощину. Бобылев сидел на стуле косо, как Пизанская башня, — вот-вот завалится.
— Эй! — Игорь тряхнул его за плечи. — Что с тобой?
Бобылев поднял плоское, съеденное неясным светом фар лицо, произнес тихо:
— Мутит что-то.
— Может, у тебя сотрясение мозга? При сотрясении всегда мутит.
— Не знаю.
— Звучит, правда, страшно — сотрясение мозга, но с медицинской точки зрения сотрясение мозга не страшнее гриппа: надо немного полежать в постели и все пройдет. Само пройдет, без всяких лекарств.
В ответ Бобылев промычал что-то невразумительное. Игорь подсунулся под него:
— Пошли!
— Ты вначале вещи перенеси, а потом уж я пойду.
— Вот человек! — тихо изумился Игорь. — Да что вещи? Тьфу!
— Неси, неси, — едва слышным, но повелительным голосом произнес Бобылев, — неси!
Удивляясь ситуации, — это надо же, насколько сильна в человеке тяга к вещам, насколько она вросла в тело, в душу, насколько велика боязнь лишиться чего-нибудь, потерять, утопить или нечаянно спалить, эта тяга способна пересилить даже внутреннее опасение потерять здоровье, даже страх смерти, вот ведь как. — Игорь перенес в уазик бобылевский рюкзак, потом рюкзак свой и лодку, следом два ружья — бобылевское и свое…
Заниматься этим простым, хотя и муторным делом Игорь не любил, видя в этой работе что-то унизительное для себя, — но в этот раз отнесся к «обязанностям грузчика» спокойно, словно бы чувствовал: а ведь эта работа совершенно неожиданно может дать результат. Пока исполнял «обязанности», поглядывал на Бобылева — как он там?
А Бобылев продолжал сидеть на стуле в позе Пизанской башни — снова завалился, — только сейчас он бережно держал обеими руками голову, будто кастрюлю, по самую крышку наполненную борщом, и раскачивался из стороны в сторону.
Игорю показалось, что спасенный им человек подвывает в такт раскачиваниям тонким, наполненным какими-то стеклянными звуками голосом, жалуется сам себе на свою судьбу, на неудачно сложившуюся жизнь и отвратительную охоту… Он придержал шаг, а потом и вовсе остановился. Прислушался.
Было тихо. Бобылев сидел в прежней горестной позе, раскачиваясь и придерживая руками голову. Никаких звуков он не издавал. Ни плача, ни нытья, ни скулежа, ни стонов.
— Чего стоишь? — услышал он неожиданно резкий, неприятный голос Бобылева. — Прикидываешь, сдох я или нет?
— Показалось, что тебе плохо, — объяснил Игорь, подхватил за длинную упругую шею гуся, подстреленного Бобылевым, ощутил, как к пальцам прилипла холодная клейкая кровь, перехватил добычу за ноги.
Гусь был тяжелым, жирным, с туго набитым зобом — похоже, где-то отыскал целую плантацию водяных орехов и успешно смолотил их. Другой рукой Игорь подхватил утку, перепрыгнул через поблескивающую алюминиевыми блестками мокреть и потащил в машину, завидуя тому, что «утопленник» взял хорошую добычу — отъевшегося гуся.
— Смотри, не перепутай, — вновь неожиданно услышал он голос Бобылева.
— Что с чем?
— Моего гуся с твоим.
— У меня гусей нет, у меня только две утки… Гуси на меня ни разу не налетели.
— Гуси налетают только на избранных охотников, всем остальным надо договариваться с птичьими баронами. — Бобылев растянул в трудной усмешке губы.
Следом Игорь перетащил к машине Бобылева — потяжелевшего, неувертливого, будто тот гусь, который сильно пахнул сырой кровью, — уже начавшего неловко двигаться, у него и ноги стали действовать врастопыр и руки; Бобылев крепко цеплялся рукой за его шею, стискивал зубы и молча всаживал каблуки сапог во влажную землю, шаги у «утопленника» были неуклюжие, часто промахивался, попадал сапогами в промоины, либо наступал на кочку и соскальзывал с нее.
В машине Игорь спросил у своего осоловевшего и заметно ослабшего «утопленника»:
— В какую больницу поедем? В здешнюю, станичную, может? Тут хорошая больница, новая, с современным оборудованием — говорят, немецким… Или же дотянем до Краснодара, а?
— Поехали в Краснодар, — велел «утопленник». — Пусть в здешней больнице лучше оборудование, зато в Краснодаре лучше врачи.
По дороге молчали. Игорь вел старый уазик лихо и в ту же пору мягко, умело обходил разные выбоины и ямы, — ни разу не залетел в них колесом, — крутя баранку одной рукой и помыкивая себе что-то под нос. Бобылев сидел с закрытыми глазами.
Перед въездом в Краснодар он открыл их и произнес:
— Хорошо!
— Что хорошо?
— Хорошо машину, говорю, ведешь. — Бобылев почмокал губами, сглотнул что-то звучно, — Игорю показалось, что «утопленника» допекает сильная боль, но он борется с нею, старается из последних сил, держится на сиденье прямо, боясь завалиться назад, словно бы это ему чем-то грозило — новой болью либо душевным опустошением.
— Так я же несколько лет водителем работал, навыки-то остались… В крови сидят.
— Навыки, говоришь?
— Навыки. Они вообще обладают способностью прилипать к человеку на всю жизнь. В кости проникают — не выковырнуть.
— Навыки, говоришь. — Бобылев облизал горячим сухим языком губы, вздохнул.
— Навыки, — подтвердил Игорь, привычно притормаживая перед постом ГАИ — простенькой будкой, сложенной из белого кирпича со свежей, не успевшей потемнеть дверью, около которой стояло двое милиционеров в пилотках, с автоматами, в бронежилетах, обшитых серой тканью, делающих всякого худого человека могучим крепкогрудым толстяком, неспешно проехал мимо, не дав им возможности придраться к чему-либо, и вновь набрал скорость.
— Молодец! — снова похвалил водителя Бобылев, почмокал губами, будто вытряхивал изо рта собравшуюся там шелуху, качнулся всем телом, сопротивляясь скорости — ему важно было держать тело в одеревяневшем вертикальном положении, — он что-то обдумывал, чего-то прикидывал, и Игорь жалел, что не может проникнуть в его мысли.
— Молодец против овец, — недовольно пробормотал Игорь, стараясь вести машину так, чтобы ее не трясло, — а против молодца — сам овца.
Бобылев, похоже, не услышал его — ни головы не повернул, ни на слова не среагировал. Но тем не менее он был жив, существовал в этом мире и этом измерении, дышал этим же воздухом, в конце концов, хотя и находился в забытьи.
— Ты это, — минут через пять сказал Бобылев, — ты это… Пожалуй, я обременять тебя особо не буду… Давай вначале ко мне завернем, я отцу отдам рюкзак с ружьем да добычу, а потом уж в больницу. Ладно?
— Ладно.
— Тогда поворачивай вон перед той вывеской направо, в проулок, потом снова направо. Только поезжай медленнее, тут все перерыто. Нынешние строители гадят, как никто.
Игорь вгляделся в вывеску, прибитую к тыльной глухой стенке большого дома, боком выходящего в проулок. На свежей, синего цвета вывеске было выведено светящейся краской «Канцелярские товары», Игорь на мгновение осветил ее фарами и свернул в темный, с продавленным старым асфальтом проулок.
Минут через пять остановились около покосившегося, довоенной еще постройки дома. Бобылев тяжело выбрался из машины. Игорь хотел было помочь ему, но Бобылев, брезгливо поморщившись, отвел его руку в сторону:
— Не люблю телячьих нежностей.
— А это не нежности. Просто я не хочу, чтобы ты потерял равновесие и портретом своим припечатался к асфальту.
— Постараюсь не припечататься. — Бобылев морщась выволок из машины свои вещи, перекинул через плечо «винчестер».
— А отца ты… своим видом не перепугаешь?
— Каким видом?
— Ну-у… Перевязанный. На лице ни кровинки.
— Хуже будет, если я вообще не появлюсь. — Бобылев сжал глаза, поглядел на Игоря так, что тот решил не задавать больше вопросов. — Подожди меня в машине, — сказал ему Бобылев, пожевал бледными губами. — Ты, повторяю, не подумай, что я командую бесплатно… Я за все заплачу. В том числе и за бензин, который мы с тобою потратили на дорогу от лимана до города.
— Обойдемся.
— Не обойдемся. Лучше живи по пословице «Дают — бери, бьют — беги».
— Ладно. — Игорь засмеялся.
Бобылев вернулся быстро, следом за ним из дома вышел мрачный старик с помятым лицом. Бобылев вытащил из уазика гуся, отдал старику, следом достал утку, также отдал.
— Это тебе, батяня. Только ешь осторожно, зубы о дробь не поломай.
Старик, не произнеся ни слова, кивнул, потом не выдержал, пробурчал скрипуче, едва ворочая спекшимся со сна языком:
— Не учи ученого!
— Ты мне во сне снился, — проговорил Бобылев и, видать, в его голосе прозвучало нечто такое, что удивило старика, одна бровь у него, густая, пестрая от седины, словно бы присыпанная солью, круто поползла вверх, выгнулась серпом, обнажив чистый слезящийся глаз с прожилками, испещрившими белок.
Старик резко вскинул голову и произнес неверяще:
— Да ну?
— Честное слово!
— Э-эх, Юрка! — Старик неожиданно обреченно махнул рукой. — Если бы ты знал, сколько раз мне снился ты, м-м-м! Даже сказать не могу — сбился со счета. А за это, — старик с кряхтеньем приподнял гуся, — спасибо за это. Давно не ел гусятины. — Он проскрипел под нос что-то еще, слова разобрать было невозможно, потом медленно, в два приема, развернулся и пошел в дом.
Бобылев залез в машину.
— Поехали! — И когда Игорь плавно тронул старый уазик с места, порывшись в кармане, достал оттуда хрустящую сиреневую кредитку — сто тысяч рублей. — Это тебе. Гонорар за все доброе, что ты сделал для меня.
— Не надо, — тихо и твердо произнес Игорь.
— Почему?
— Не надо и все, — прежним твердым голосом проговорил Игорь.
— Значит, от чистого сердца… Благодетель, значит. — Бобылев хмыкнул, помял пальцами сиреневую банкноту. — Разве ныне кто-нибудь делает что-нибудь за так, от чистого сердца? Что-то не верится…
— Можешь верить, можешь не верить — твое дело. Но денег не надо — я не нищий. Говори, куда тебя везти?
— Напшут, как говорит один мой приятель — вперед! Вези вперед, в больницу, а там посмотрим. — Бобылев назвал адрес больницы, в которой работал Ривкин. — А деньги все-таки возьми. Пригодятся.
— Не надо, я же сказал!
— Время на меня потратил, бензин, охоту себе сорвал… Ладно, как знаешь. — Бобылев смял купюру в комок и так, комком, сунул себе в карман, сверху примял ладонью, чтобы не выпала. — Но я в долгу все равно не останусь, — проговорил он упрямо, — это ты знай. Координаты свои оставь на листке, я тебя найду.
— А ты мне — свои координаты, — попросил Игорь.
— Вряд ли тебе удастся найти меня. Прописан я у отца, но дома не живу. То у одной обитаю, — Бобылев изобразил двумя руками округлую фигуру с большой задницей, — то у другой, — он вновь изобразил фигуру, поменьше, — то у третьей, а давать дамские адреса — номер опасный: придешь, спросишь, а тебя вместо чая ухватом угостят… Поэтому рисуй свой адрес.
Игорь дал Бобылеву адрес конспиративной квартиры: он понимал, что встреча эта будет иметь продолжение, но вот какое именно — пока даже предположить не мог; с другой стороны, кто ведает — может быть, этот жестколицый грубый человек знает о краснодарских грабежах и убийствах больше, чем он, а раз так, то возможна попытка выйти через Бобылева на банду.
В том, что встреча его с Бобылевым — непростая, заранее спланирована кем-то сверху, он тоже был уверен. Всегда бывает так: если стремишься что-то сделать, что-то выведать и у тебя это долго не получается, ты злишься, маешься, грызешь зубами губы и молишь Бога о том, чтобы Тот помог, — молитва обязательно доходит до Бога и тайное становится явным.
— Я тебя найду, — сказал Бобылев Игорю, — жди!
— Но имей в виду, я ведь тоже могу находиться в гостях, — Игорь в подражание Бобылеву, сделал рукой плавное движение, рисуя контур женского тела, — ведь все мы люди, все — человеки.
— Ясное дело. — Бобылев коротко хохотнул и поморщился: хохот отозвался ломотой в затылке. Махнул рукой: — Извини. Со мной происходит что-то странное: то я вроде бы ничего себя чувствую, сносно, а то вдруг в горячую печку проваливаюсь, прямо на уголья, и горю там, горю, корчусь, пытаюсь потушить на себе огонь… Тьфу!
— Это пройдет. Полежишь немного в больнице — все пройдет. — Игорю казалось, что он старается ввернуться, словно шуруп, в этого человека, вылезает из своей шкуры, чтобы очутиться в чужой, но ничего ему не удается. И ощущение некоего проигрыша, чего-то непоправимого, что уже случалось и ранее, теперь вновь подкатывается под него, не проходило. Наоборот, ощущение это усилилось.
Что-то должно было произойти, а что именно, Игорь не знал и от этого ему делалось немного не по себе.
Оставалось одно — ждать. Ждать продолжения событий, того, что из бурного клубящегося потока вдруг выпрыгнет камень, и этот камень надо будет успеть схватить… Прямо на лету.
Он сдал Бобылева на руки сестрице с широким заспанным лицом и узкими, горящими черным пламенем точками глаз, та не хотела принимать его, но Бобылев прикрикнул на нее грубо:
— Ты, мымра копченая! С работы слететь, что ли, захотела? Так я живо тебя с этого помела стряхну. А ну, соедини меня по телефону с Ривкиным, заместителем главного врача…
— Так ночь же!
— Плевать! Соединяй!
Звонить Ривкину калмычка не стала, после такого звонка действительно можно слететь с работы, — а, утишив черное пламя во взгляде, начала оформлять на Бобылева больничную карту.
…Только оставшись один в машине, крепко держа руками норовящий выскочить из пальцев после каждой выбоины руль, Игорь почувствовал, что очень устал. И дело не в сорванной охоте, не в том, что вольный поиск пока не принес результата, а в том, что усталость обладает способностью накапливаться, словно плесень, в костях, в мышцах, оседает даже в жилах и ничем, никакими таблетками, витаминами, массажами, примочками, закапываниями и микстурами ее не выкурить из организма. Нужен отдых.
Подумал о Ларисе: как она там? Вернулась с картошки или нет еще? Не простудилась бы в этом сельскохозяйственном районе с красивым, будто строчка из песни, названием! Надо бы письмо ей написать… Но куда его посылать? На деревню дедушке Константин Макарычу, в Серебрянопрудский район Московской области?
Игорь устало отер рукою лицо, помял глаза. Времени было уже много, на мрачноватых, густо усеянных палыми листьями улицах не было ни единой души, фонари горели тускло, недобро, а в слепом небе, в страшенной глуби пьяно раскачивался нелюдимый, неровно обкусанный месяц.

Глава семнадцатая

Старший лейтенант Григоров — Шурик, которого в отделе чаще звали Шуней, чем Шуриком, был человеком, который имел неунывающий характер, никто никогда не видел его хмурым; даже когда ему было плохо, Григоров все равно приветливо улыбался, темные глаза его лучились ласково, под щегольскими усиками ярко белели ровные чистые зубы. Шуня был красив, словно киноактер-исполнитель главной роли в фильме про любовь, и обаятелен, как киноактер, и говорить умел, как киноактер, хорошо выучивший свою роль — толково, с выражением, четко выдерживая душевные интонации. На Шуню заглядывались девушки, даже неприступная Жанна, головковская секретарша, и та останавливала на нем взгляд, делавшийся задумчивым…
Шуня появился около пивного павильона в пять часов вечера, взял себе две кружки холодного, приятно растекшегося легкой горечью по организму «жигулевского», едва он, не отходя от прилавка, отхлебнул пару глотков, полдесятка мелких, словно креветки, раков, — других у тети Вали не было, и скромно отошел к угловому столику, стараясь расположиться так, чтобы ему была видна вся пивная площадка, а главное — чтобы никто не стоял за спиной.
Прикрытую спину Шуня считал главным условием в оперативной работе, — когда тыл прикрыт, можно полностью сосредоточиться на том, что происходит на фронте. Но если в тылу возникают дыры или еще хуже — пролом, в котором маячит накачанная фигура с маленькой головой и бычьей шеей (чем меньше голова, тем ширше плечи), тогда никакого дела быть не может. Тогда надо вспоминать об основном правиле всякого пулеметчика — «Главное — вовремя смыться».
Он очистил раков, удивляясь их микроскопичности, съел — раки оказались вкусными и хорошо пошли под пиво, потом взял у тети Вали тощую воблицу, похлопал ею о стол. Оглядел с жалостью:
— Милая моя, ты чего, только что бюллетень у врача закрыла? Из больницы вышла? Уж больно ты худа и костлява.
Отодрал от воблы пару перышек, со вкусом обсосал их, оглядел собравшихся.
Народу на пивном пятаке было немного: двое помятых, с пухлыми подглазьями мужичков неопределенного возраста — то ли бомжей, то опустившихся рабочих, удравших со своей родной стройки и ударившихся в беспробудное пьянство, трое громкоголосых веселых студентов, добавлявших в пиво водку из большой бутылки, украшенной черно-красной этикеткой «Праздник Победы», робко оглядывающийся солдатик в мятой форме и пенсионер с дрожащим лицом и скорбной засаленной сумочкой, сшитой из ткани-плащовки, которую он повесил на шпенек, приваренный к железной ножке стола, — пенсионер смаковал пиво крохотными глотками, денег у него было только на одну кружку… Вот и весь народ.
Не переставая улыбаться, Шуня озабоченно вздохнул: маловато, однако.
Один из студентов, высокий, с петушиным хохолком, взметывающимся над головой, вытащил из кармана стотысячную бумажку, помотал ею в воздухе, словно бы не веря тому, что держит в руках такую сумму, вздохнул неожиданно сиротски:
— Надо же, одна бумажка на весь месяц. Попробуй проживи!
— Я бы на этих бумажках не Большой театр рисовал, а Театр сатиры, — громко и зло проговорил его напарник — плотнотелый, с редкими калмыцкими усиками и бородкой из трех волосинок парень. — Смешно до ужаса, во что мы превратились?
— И то хочется купить, и сё, и еще — мусё. — Жилистый встряхнул в руке бумажку.
— Мусё, пожалуйста, побольше, — попросил третий студент, горластый, крючконосый, редкозубый, смахивающий на казака-станичника, у которого, кроме чуба и горла, никакого богатства больше нет. — Мусё к концу месяца у нас, как правило, не хватает.
— Взять бы наших правителей за цугундер и посадить на стипендию, посмотрел бы я, как они корячились, — сказал крепыш с калмыцким обрамлением лица, допил пиво из кружки и вытер усы ладонью.
— На профессорскую зарплату тоже не очень разжиреешь, — заметил парень с петушиным хохлом на голове.
— Глупые мы до ужаса, — заметил редкозубый, — где вы видели министров с зарплатой, равной студенческой стипендии или даже профессорскому заработку в две докторских ставки, а? Что, кстати, почти одинаково по количеству нулей… А?
— Время наше войдет в историю как проклятое. Освобождай посуду, — велел калмык редкозубому, — я пошел за пивом.
— Да тетя Валя тебя еще тарой снабдит, — редкозубый приподнял кружку, отпитую лишь наполовину, — видишь, мне еще работать да работать. Здесь самое вкусное осталось.
«Тетя Валя, — отметил Шуня, — хозяйку павильона Агафонову Валентину Юрьевну здесь зовут тетей Валей, простенько и со вкусом…»
Калмык подошел к окошку пивной будки, из которой готовно высунулась бровастая круглолицая бабуля с насмешливыми глазами.
— Чего изволите? Еще пару с верхом?
— Три. Две вот в эту тару, — калмык с маху поставил кружки на прилавок, — одну, по персональному требованию Витька, — в свежую.
— У меня посуды и без вас не хватает, — ворчливо отозвалась бабуля.
— Знаю, тетя Валя, но нет правил без исключния.
«Тетя Валя», — вновь отметил Григоров.
Через некоторое время у павильона появились двое низеньких, с седыми, топорщившимися, будто у ершей, затылками прапорщиков, похожих друг на друга, как братья-близнецы.
«Тех прапорщиков было двое и этих — двое, — подумал Шуня, ощущая, что в этом совпадении кроется что-то недоброе, внутри у него возник холод, заставил все внутри сжаться в комок, — парами деды ходят… Как парами и имущество таскают, один — ведущий, другой — ведомый; так парами и шагают по жизни».
Прапорщики застыли у стойки молча — коренастые, низкорослые, с непомерно широкими плечами, с толстыми ногами-будылками, обутыми в укороченные шевровые сапоги, — они так ни слова не проронили, выпили по кружке пива и ушли.
Студенческая компания продолжала шуметь.
Улучив момент, Григоров подошел к пивному окошку, громко стукнул донышком кружки о мокрый деревянный прилавок, потемневший от пролитого «Жигулевского».
— Что, еще жидкого хлеба накачать? — ехидно осведомилась тетя Валя, поездила из стороны в сторону бровями, это у нее получилось смешно.
— Жидким хлебом вообще-то водку зовут, а не пиво, — заметил подкованный Шуня, достал из кармана красную книжицу и показал ее тете Вале. — Я из уголовного розыска.
— Мама моя, а вам-то я чем не угодила? Тем, что пиво не разбавляю?
— Да нет, нет, тетя Валя, — Григоров прижал руку к груди, прося извинения, лицо у него приняло протокольное выражение, — никаких вопросов по работе и тем более — претензий к вам нет. Наоборот, все довольны, в округе только и говорят: у Валентины Юрьевны Агафоновой — самое лучшее пиво.
Густые щетки-брови у тети Вали удивленно полезли вверх, она насмешливо хмыкнула в кулак:
— Так уж и в округе!
— Да, во всей округе, — подтвердил Григоров. — У Валентины Юрьевны, говорят, пиво — во! — Шуня показал продавщице большой палец.
— Не загибай, парень! Меня по имени-отчеству только дома знают, да еще у вас в милиции, больше нигде.
— Еще в военкомате. — Шуня немедленно расплылся в улыбке.
— Ну, может, еще в военкомате, — неохотно согласилась тетя Валя, — там положено знать фронтовиков по именам и отчествам. А теперь прекрати темнить и ходить вокруг да около, выкладывай, чего тебе надо? — Бабуля грозно сомкнула брови в одну мохнатую щетку, которой впору было не только сапоги чистить, но и лошадей и слонов. — Ну!
— Помощь ваша нужна, тетя Валя. — Шуня вздохнул.
— Я это поняла. Не вздыхай, как девица красная, не тебя в кусты волокут, а ее.
— Неподалеку от вашего пивного… павильона, — Григоров хотел сказать «ларька», но вовремя ухватил себя за язык, притормозил и произнес «павильон» — очень приличное слово, — располагается отдельный саперный батальон…
— Знаю! — рявкнула старуха. — Дальше!
— Там были убиты два прапорщика…
— Я-то тут при чем? — не выдержав, вновь рявкнула старуха.
— Мы ищем убийц, — терпеливо, не меняя ровного благожелательного тона, продолжал Григоров. — Прапорщики эти были, сказывают, большими любителями пива. А раз это так, то они явно наведывались и к вам.
— Фото есть?
— Есть.
— Покажь.
Шуня достал из кармана несколько снимков. На двух прапорщики были сняты в парадной форме, при медалях, с застывшими деревянными лицами, словно бы боялись спугнуть фотографа, на одной карточке их также щелкнули вдвоем, в походной пятнистой форме, с рюкзаками, перекинутыми через плечо, будто прапорщики собрались в дальнюю дорогу, а на самом деле — приготовились стащить со склада очередную порцию добра…
— Их я знаю, — рявкнула тетя Валя, — бывали у меня! — В следующий миг она неожиданно умолкла, словно бы обо что-то споткнулась, брови у нее жалобно полезли вверх, и старуха приложила ладонь ко рту, скорбно и мудро поглядела на Григорова, спросила шепотом: — Это…их?
По лицу старшего лейтенанта проскользила тень, он нехотя наклонил голову:
— Их.
— Вай-вай-вай! — шепотом запричитала старуха, в горле у нее что-то забулькало, заскрипело ржаво, она часто заморгала увлажнившимися глазами.
— Теперь вот… ищем. — Григоров вздохнул, щелкнул ногтем по верхней фотокарточке, где был изображен довольный жизнью сытый человек, которого не коснулись ни перестройки, ни перестрелки. — Это прапорщик Петров Семен Егорович.
— Так-так-так, — задумалась тетя Валя, притиснула к подбородку корявый, с разрубленным ногтем палец, — так-так-так. Сейчас я вспомню, с кем эти прапоры вожжались тут… Так-так-так!
У павильона той порой появились два новых клиента — вынырнули из кустов, где пролегала малоприметная тропка, по которой люди ходили редко, — один высокий, похожий на популярного баскетболиста Арвидаса Собониса, рукастый, ногастый, с тяжелым подбородком, рассеченным посередине ямочкой парень, другой — маленький, юркий, словно блоха, этакий карманный гном, находившийся в услужении у большого человека.
Гном, подпрыгнув, хлопнул о влажный прилавок синей бумажкой — купюрой достоинством в пятьдесят тысяч рублей, взбил мелкие брызги.
— Нам две кружки самого холодного пива!
— А подождать никак не можешь?
— Не-а! — сказал гном и засмеялся. — Внутри — пожар, заливать его надо. Пламя дюже сильное.
— Их-хэ! — по-горски гортанно выдохнула тетя Валя, покачала головой и с маху, коротким сильным движением шлепнула на прилавок две кружки «Жигулевского». Посуда от резкого движения должна была наполовину опорожниться, но из кружки не выплеснулось ни капли, пиво в них даже не дрогнуло, только шапка колыхнулась, и все. — Еще чего брать будете?
— Воблу с икрой, — сказал гном.
Тетя Валя с маху, как и пиво, тем же быстрым сильным движением припечатала к влажному прилавку брюхатую, с белыми соляными глазами воблу.
— Еще дать?
Икряная пузатая вобла в меню тети Валиного павильона появлялась редко, гном засек ее сразу, у него даже глаза засветились, словно он увидел бесхозный золотой слиток.
— Ага, — кивнул он. В их двойке он был старшим, решал все за себя и своего молчаливого, похожего на ходячую каланчу спутника, так ни разу и не разомкнувшего рта. — Икряночку! — Гном поднял указательный палец правой руки.
Тетя Валя шлепнула на прилавок еще одну воблу, также икряную, и предупредила гнома:
— И больше, пока я буду разговаривать, ко мне не подходи. Иначе кружку на голову надену.
Гном не обиделся, кивнул согласно:
— Ладно-ть!
Когда гном с каланчой отошли, тетя Валя произнесла тихо:
— Вспомнила. Вспомнила, с кем здесь были эти офицеры… В последнее время они раза два или три пили пиво с лещом. Очень уж отменный, истекающий соком лещ находился на их столике, не обратить внимания было нельзя. — Тетя Валя подвигала ртом, грозно шевельнула бровями. Григоров ждал, не торопил ее. — Поглядела я на этого дядю Степу и вспомнила, — тетя Валя ткнула рукой в пожарную каланчу, что вместе со спутником своим, гномом, уже устроился за свободным столиком, — пиво с прапорами пил такой же гигант мысли, под два метра ростом.
— Выглядел он как?
— Как, как? Обычно выглядел. Голова, два уха и все остальное, что к этому полагается.
— Понятно. Точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Очень немного, чтобы отыскать вашего гиганта мысли.
— Не нашего, а вашего, — поправила бабуля.
— Какая разница, тетя Валя!
— Существенная. — Брови на тети-Валином лице сердито дернулись, совершили скачок вверх и застряли там. — Он это… это… — Тетя Валя пожевала губами, отыскивая нужное слово. — Он — афганец.
— Это уже теплее.
— И у него это, — старуха ткнула себя рукою в грудь, — орден Красной Звезды был привинчен к куртке. Награжденный он, значит. В Афганистане.
— Еще теплее, — одобрил Григоров, посветлел лицом.
Круг афганцев, награжденных орденами, очертить было несложно, число их в Краснодаре вряд ли переваливало за две сотни. Хотя и две сотни — это тоже много.
— Ну вот, — удовлетворенно произнесла тетя Валя и налила Григорову еще одну кружку пива. — Сказал бы мне, кто ты есть на самом деле, я бы тебе и воблу настоящую выдала. — Она хлопнула по влажному дереву крупной пухлой рыбиной. — Держи! Бесплатно. Подарок!
Пиво было высший сорт — холодное, вкусное, в меру горьковатое, Григорову показалось, что никогда ранее он не пил такого дивного «Жигулевского», а уж что касается воблы, то Шуня пришел к выводу, что такой воблы он вообще никогда не видел и уж тем более — не отщипывал у нее перьев и не выковыривал из брюха толстые ломти сочной икры.
— Тетя Валя, мне придется еще к вам наведаться… Ладно? Еще кое-какие фотокарточки покажу…
— Приходи, родимый, — милостиво пробормотала бабка, — пиво всегда найдется, а насчет остального — как получится. Ростом тот парень, — тетя Валя повела подбородком в сторону парня-каланчи, с меланхоличным видом пьющего пиво и совсем не обращающего внимания на болтовню и подпрыгивания гнома, — примерно такой же будет.
— А кроме афганца еще кто-нибудь с прапорщиками бывал?
Тетя Валя сомкнула брови в одну линию. Задумчиво покачала головой.
— С ходу сказать не могу. Не припоминаю пока.
— Тетя Валя, это очень важно.
— Понимаю. Дай немного поскрипеть мозгами — может, и впрямь что прояснится…
Через час старший лейтенант Григоров сидел в одном из краснодарских военкоматов, листал дела афганцев, вглядывался в фотоснимки, переписывал себе в блокнот разные данные, в основном физические — рост, вес, объем грудной клетки, спортивные результаты. Хоть и слабая была надежда, что таким способом удастся нащупать след преступника, но все-таки была. Вряд ли, конечно, с прапорщиками разделался афганец, — эту версию Григоров отметал почти начисто, из ста процентов оставлял лишь два, — но тем не менее проходить мимо этого предположения было нельзя.
Надо было брать на заметку всех, всё, всякую мелочь, даже самую крохотную, неприметную… Нужно искать людей, которые были знакомы с прапорщиками. В своей части эти бравые мужики дружбу ни с кем не водили, Шуня это проверил и зацепок не обнаружил, зацепки надо было искать в городе — на пивной площадке, в подъезде дома, где они получили квартиры, в деревне, где бравые вояки отдыхали, на озере, которое они избороздили вдоль и поперек на надувной лодке, стремясь изловить самую большую в Краснодарском крае щуку, надо было ворошить и ворошить мусор — вдруг в этой куче что-нибудь отыщется?
— Был с прапорами как-то работяга один, — вспомнила тетя Валя перед самым уходом Григорова с пивной площадки, — чумазый, как трубочист, только глаза и зубы белые, словно он только что вылез из печки, и звали его покойные диковинно — Евлампий.
— Евлампий — очень редкое имя, — обрадовался Григоров, занес его в бумажку, — церковное.
— Ага, церковное, только на верующего этот Евлампий был похож, как африканский жираф на тамбовского кролика. Матерился он очень.
— Как? — спросил Григоров.
Тетя Валя усмехнулась и выдала такое восьмиэтажное ругательство, что Шуня чуть не присел, покрутил головой восхищенно.
— А ты как думаешь! — усмехнулась тетя Валя, энергично поездила бровями, словно бы старалась рассеять впечатление, которое сумела создать своей руганью. — Я еще не то умею. Я же фронт прошла! — Она нагнула утверждающе голову, будто генерал, лицо ее сделалось печальным и важным. — А это ого-го какая школа. Понял?
— Понял. — Григоров кивнул.
Он стал прикидывать, какие же заводы могут находиться неподалеку, что человек прямо из цеха, немытый, в промасленной одежде может прийти на пивную площадку?
Таких заводов поблизости не было. А может, где-нибудь неподалеку прокладывают неведомую трассу, роют землю, чинят трансформаторные будки, чистят канализационные трубы, возводят доменную печь, а рядом с ней — два цеха по производству асфальта, небольшой кирпичный заводик, фабрику по отбелке отработанного машинного масла, да еще работает мастерская по ремонту экскаваторов, КамАЗов и ЗИЛов и рабочий по имени Евлампий сбегает со своего рабочего места, чтобы глотнуть горьковатого вожделенного напитка? Такое может быть? Очень даже может.
В конце концов он отыщет этого Евлампия, имя это — такая же редкая штука, как и орден Красной Звезды на форменной куртке бывшего афганца.
— А еще чего-нибудь нету, тетя Валь? — с надеждой спросил Григоров.
— Да вот, ковыряюсь, ковыряюсь в голове, в мозгах, да только ничего не выскребаю оттуда, — пожаловалась тетя Валя, брови на ее лице сошли плотно, в одну линию, она вздохнула: — Пусто в бестолковке.
— Тетя Валя, ежели что-нибудь вспомните — позвоните мне, — попросил Шуня.
— Ладно, — пообещала та благожелательно.
Афганцев, награжденных орденами Красной Звезды, в Краснодаре оказалось восемьсот сорок девять человек, двухметровых гигантов, красочно описанных хозяйкой пивного павильона, было всего пятеро: Владимир Проскуров, Сергей Фросенко, Игорь Левада, Алексей Пыхтин и Игорь Рожков. Шуня с грустным видом повертел этот список в руках: вряд ли среди героев-афганцев он отыщет преступника. Он зажато, ощутив, как внутри что-то сыро и противно, будто у коростеля, заскрипело, вздохнул.
Надо было продолжать поиски. Искать и искать — до позеленения, до бесконечности. Нужно было найти и чумазого Евлампия. Но все по порядку. Для начала нужно было отработать афганский след и потом уж браться за Евлампия.
Для того чтобы достать фотоснимки пятерых великанов-афганцев, Григорову понадобилось три с половиной часа.
Когда он на следующий день появился с этими снимками у тети Вали, та, не колеблясь ни секунды, ткнула пальцем в изображение Пыхтина.
— Этот! Этот парень два или три раза пил у меня пиво вместе с военнослужащими прапорщиками.
— Тетя Валя, что военнослужащий, что прапорщик — это одно и то же.
— По мне так нет, не одно и то же. Не все равно. В мою военную бытность про прапоров и слыхом никто не слыхивал, не было ни должности такой, ни звания. Ни среди гражданских, ни среди тех, кто носил погоны, ни там ни сям. Ну-ка, дай еще раз взгляну на изображение.
Григоров отдал тете Вале небольшой, серый, но очень четкий фотоснимок Григорова, спросил сомневающимся голосом:
— Неужто он?
— Он, он! Очень симпатичный парень, мне с первого взгляда понравился… И вообще запомни, друг сердечный, вряд ли чего худого он мог сделать, — строго произнесла тетя Валя.
— Я тоже так думаю, но… — Шуня виновато развел руки в стороны. — Служба есть служба, я не имею права сбрасывать что-либо со счетов. Если что-то попало на глаза — обязан обратить на это внимание.
— Понимаю. — Тетя Валя по-школярски шмыгнула носом. — Пива налить? Свежее, полчаса назад привезли. Холодное.
— Не стоит. Мне сейчас не до пива, тетя Валя. — Григоров на восточный лад приложил руку к груди, коротко кивнул и исчез.
Тетя Валя задумчиво поскребла пальцами верхнюю губу, пошевелила бровями, что-то прикидывая про себя, и произнесла коротко, словно бы приняла некое серьезное решение:
— Мда!

Глава восемнадцатая

День, когда Лизка Фирсова попала в квартиру Пыхтина, так и закончился в его квартире: до собственного дома она не доехала, до работы — тоже.
Утром она проснулась трезвая как стеклышко, с неожиданно похудевшим и здорово посимпатичневшим лицом и ясными, будто у ребенка, глазами, облизнула сухие горячие губы. Спросила, скосив взгляд на Пыхтина:
— Я здорово поддала?
Тот улыбнулся.
— Не очень.
Она потянулась к нему рукой, ощупала мышцы и произнесла уважительно:
— Ого!
— Не ого, а обычное дело. Что главное для людей моей профессии? Поменьше мозгов, побольше мяса. И чтобы руки очень умелыми были. Тогда есть шанс выжить.
— А в остальных случаях?
— В остальных случаях, как в песне — с неба об землю хлоп — и в атаку.
— Значит, тяжело в деревне летом?
— Тяжело в деревне без нагана.
— Тяжело в деревне летом, пристает гавно к штиблетам, сядешь срать — хрен травку щиплет, жопа нюхает цветы… — Лизка поперхнулась, закашлялась под пристальным взглядом Пыхтина. — Ты чего?
— Не идет тебе это…
— Чего не идет? Это не мои стихи, а Сергея Александровича Есенина. Великий поэт написал их собственной рукой.
— Есенин, значит? Что же было дальше?
— Я еще не все слова произношу, как у Есенина, вставляю свои. У Есенина все резче. Он все вещи называет своими именами. Ясно?
— Так точно. И что же дальше?
— Жопа нюхает цветы… много всякой хреноты.
— Слово «хреноты» — не есенинское.
— Верно, не есенинское. Он был великим матершинником, а я так не могу.
— Ну и хорошо, — неожиданно миролюбиво произнес Пыхтин.
— Я вчера вела себя буйно?
— Ты что, ничего не помнишь?
— Так, самую малость. — Она хмыкнула. — Местами.
— Буянила, — серьезно и мрачно проговорил Пыхтин, — разбила два окна, в туалете и на кухне, уронила люстру, сбросила вниз решетку с балкона, топором пыталась изрубить мой любимый платяной шкаф.
Лизкины глаза округлились.
— Это правда? Я ведь могу.
— Правда, — кивнул Пыхтин, — но я все поправил: люстру повесил, окна застеклил, решетку принес обратно и поставил на место, вмазал ее в кирпичи, топор выкинул на помойку.
— Ты все врешь. — Глаза Лизкины заблестели обрадованно.
— Вру, — охотно подтвердил Пыхтин.
— Так, теперь надо вспомнить, на что же я, дуреха, купилась и пришла сюда? На копченые ножки Буша? Так, кажись?
— Ага, — подтвердил Пыхтин.
— Вот рыба, — Лизка жалобно сморщилась, — не могла купиться на что-нибудь более приличное. А я разинула рот пошире, проглотила червяка вместе с леской и поплыла на свидание к рыбаку. Никакой романтики. — Она передернула плечами.
Внутри у Пыхтина возникло легкое тепло, внутри словно бы кто-то шевельнулся, кровь толкнулась в сердце, он, едва прикасаясь пальцами к коже, погладил Лизку по щеке:
— Не огорчайся, дурашка! Все было прекрасно. — Он снова погладил Лизку по щеке.
— Что ты меня гладишь, как корову! — грубовато, осипшим голосом воскликнула Лизка, она вообще старалась быть грубой, прикрывалась этой грубостью, как коростой, которую трудно прокусить, забиралась в грубость, словно в раковину, скрывалась там, это было у нее защитное, и Пыхтин невольно подивился Лизкиной способности маскироваться. — Знаешь, сидят как-то парень и девушка на бревнышке, обжимаются. Наконец парень добрался до ее груди и начал крутить сосок. «Ты чего делаешь?» — спросила девушка. «Радио настраиваю, нужную волну ищу». — «Дурак, — сказала девушка, — ты вначале антенну вставь, а потом радио настраивай!»
— Фу, — сказал Пыхтин, — рыбьей костью, да в зубах ковыряться? Фу!
Лизка засмеялась. Она была довольна собой. Спросила:
— Хороший анекдот?
— Глупый.
— Ну-у… как и все анекдоты. — Лизка скорчила забавную рожицу. — А домой я так и не попала.
— Наверное, ничего страшного в этом нет…
— Кому как.
— А ребенка ты с кем оставляешь? — задал Пыхтин неожиданный вопрос.
Лизка округлила быстро повлажневшие глаза.
— Откуда ты знаешь, что у меня есть ребенок? Я тебе об этом не говорила.
Пыхтин выругался про себя: а ведь верно, Лизка ему не говорила, что у нее есть ребенок. Его взяла невольная досада, но лицо продолжало оставаться спокойным, доброжелательным, на нем ничего не дрогнуло.
— Откуда знаешь? — повторила вопрос Лизка.
— От тебя.
— Я тебе об этом не говорила.
— Говорила. Только ты не помнишь.
— Разве? — Лизка в детском защитном движении прижала руки к щекам. — Разве?
— Вот именно, — хмыкнул Пыхтин. — Разве.
— А это самое… — Лизка косо глянула на него, глаза ее были блестящими, жалобными, выпуклыми, как у раненого животного, — насчет кассы мы с тобой разговор вели на самом деле или это мне приснилось?
Пыхтин заколебался, не зная, что сказать Лизке, — а вдруг реакция будет, как сейчас принято говорить, неадекватной? Дурацкое же словечко выдумали господа современники… А если реакция будет, наоборот, адекватной? Да и в мозгу у Лизки все равно сидит информация, ничем ее не выковырнуть… Если только ножом.
Но не убивать же Лизку из-за этого. Внутри у Пыхтина что-то дрогнуло: убивать Лизку было жаль. Она стала ему дорога, вот ведь как. На лбу у него даже пот выступил… Пыхтин подивился: никогда с ним не было такого. Это что за слабость?
А вообще, по всем писаным и неписаным законам он не должен отпускать Лизку с такой информацией живой. Он должен будет убить ее. Просто обязан… Пыхтин покрутил головой, разминая себе шейные позвонки, услышал костяной хруст, поморщился от боли.
— Ты чего? — подозрительно сощурилась Лизка.
— Ничего, Элизабетт… Абсолютно ничего.
— Мне показалось, что я спросила у тебя о чем-то неприятном. — Ореховые глаза Лизки посветлели, сделались виноватыми.
Пыхтин вновь покрутил головой, пробормотал под нос:
— Да нет. Это совсем другое… Старость. — Он вздохнул. — Старость — не радость.
— Это ты-то старый? Ты еще ого-го! — Она потрогала пальцем руку Пыхтина, мощный твердый бицепс. — А вообще ты прав — такие мышцы — как раз для семидесяти пяти лет.
— Элизабетт! — Пыхтин погрозил ей пальцем. — Далеко не заезжай.
— Ладно. — Лизка беззаботно потянулась.
— Все, о чем мы говорили вчера, — это не сон, а явь. Кассу вашей академии, специализирующейся на выращивании пыли посреди полей, мы обязательно будем брать на абордаж. Вчера мы с тобою даже кое-какие схемки начертили… Помнишь?
— Помню.
— А разговор про кассу… я тебя расспрашивал, помнишь?
— Помню.
— Тогда чего же такие неприличные вопросы задаешь?
— Думала, что все это во сне происходило, потому и расспрашивать начала.
— Все это было, было! Так что, Элизабетт, давай завтракать. А потом посидим еще немного, покумекаем над листком бумаги…
— Ладно, — готовно согласилась Лизка и у Пыхтина отлегло на сердце, он окончательно понял: Лизка — свой человек.
— Коньяку я тебе утром не предлагаю.
— Не надо. Ты что, считаешь, что я каждый день напиваюсь до поросячьего визга и начинаю это делать с утра?
— Нет, естественно.
— Я пью, когда мне хочется пить, а когда не хочется — не пью. — Она знакомым детским жестом ухватила пальцами верхнюю губу и начала ее теребить.
Пыхтин еще вчера засек этот жест, ему казалось, что он засекал его и раньше у кого-то из своих знакомых — до боли знакомых людей, вот ведь как, и имя этого человека находится на поверхности, вспомнить его ничего не стоит, но он не вспомнил, а потом понял, что вообще не вспомнит его никогда.
Вполне возможно, что такая женщина, как Лизка, встречалась ему в той, прежней жизни, а если точнее — в жизни предыдущей, когда душа его принадлежала другому человеку… Тогда-то и встретилась женщина, похожая на Лизку. А душа его находилась в теле, может быть, достойного гражданина, дворянина, какого-нибудь полковника, у которого весь мундир был завешен орденами, или ученого мужа, изучавшего, например, север, совершавшего путешествия в горы и пустыни… В общем, человеку этому было нестыдно жить на белом свете.
А ему, Алексею Пыхтину, стыдно жить на белом свете или нет?
Вопрос вспух в мозгу сам по себе, неожиданно, высветился огнем, Пыхтин не был к нему подготовлен, покрутил головой и засмеялся.
— Ну и ну!
— Ты чего?
— Ничего, — Пыхтин засмеялся опять, — давай завтракать.
— Может, во сне увидел что-нибудь смешное или тебя щекотал кто-либо, а? Или не в тот номер трамвая сел, признавайся. — Лизка сложила руки в угрожающем движении, сделала «козу». — У-у-у!
— Ладно, трамвай, — Пыхтин рывком сбросил ноги с постели, — подъем!
— Да мы уже давным-давно поднялись.
— Пора завтракать. Вытаскивай из холодильника остатки вчерашнего пиршества, готовь яичницу. Там есть колбасевич двух сортов и сыр.
— Сыр-сыревич.
— Порежь его, пожалуйста, потоньше, ладно? Люблю, когда сыр порезан тонко.
— Вот она, долюшка женская: режь, парь, жарь, вари, чисти, туши, настаивай на бруньках… А мне, может, за пулеметом охота посидеть.
Пыхтин настороженно и колко глянул на Лизку, покачал головой:
— Ох, Элизабетт!
— Что?
— Посидишь и за пулеметом. Если Господь позволит.
— Что-то слишком много междометий стало у тебя в речи. Ты договаривай до конца, называй вещи своими именами, даже если это звучит неприлично.
Пыхтин отвел глаза от неожиданно жесткого, почти мужского взгляда Лизки, подивился про себя: как же все-таки быстро изменилось выражение ее глаз. Стремительно, совершенно неуловимо, в одно мгновение. Разжевал какое-то твердое крохотное зернышко, попавшее на зубы, проговорил виновато:
— Насчет пулемета я загнул.
— А я нет, — сказала Лизка. — Хочу пойти в тир и пострелять из пулемета. Есть у меня такое тайное бабье желание.
— Может, я куплю тебе пулемет в «Детском мире»?
— Ага, пластмассовый, стреляющий соевыми батончиками.
— Будешь сидеть дома, стрелять потихоньку…
— В белый свет, именуемый прокисшим молоком. — Напряженный звон, возникший в Лизкином голосе, пропал.
Пыхтин так и не понял, с чего завелась Лизка. А завелась она на месте совершенно ровном, очень быстро, с полуоборота. Выходит, девица эта — неуравновешенная… Так?
А раз неуравновешенная, то ей и доверять нельзя?
«Доверять можно, — решил про себя Пыхтин, — Лизке можно. Она — другая неуравновешенная. Не та, которую не любят паханы, уркаганы, крохморы, макланы и воры в законе».
После завтрака Пыхтин положил перед Лизкой лист бумаги, на него бросил шариковую ручку.
— Рисуй!
— Чего?
— План помещений бухгалтерии.
— Да я же вчера рисовала.
— Тот рисунок я уже выкинул.
Лицо Лизкино сделалось возмущенным.
— Чего ж я буду сто раз одно и то же рисовать?
— Так надо, Элизабетт! — мягко проговорил Пыхтин, и Лизка смирилась.
Конечно же Пыхтин ничего не выкинул, ему надо было сравнить вчерашний нетрезвый Лизкин рисунок с сегодняшним трезвым.
Рисунки совпали. Один к одному. Пыхтин похвалил Лизку:
— Глаз у тебя — ватерпас!
— Особенно после первых двух банок пива. — Лизка засмеялась. — Они меня и сбили с ног.
Когда они выходили из дома Пыхтина, человек, стоявший на противоположной стороне улицы с газетой в руках, медленно развернул эту газету — ну словно бы широкое полотно выставил перед собой… Газета была пестрой, коммерческой и как некоторые коммерческие издания — диковинной: складывалась втрое. Когда такую газету разворачивали — из рушника превращалась в приличную простынь.
Из соседнего проулка показалась машина. «Единичка» — старый жигуленок первой модели с клычками на блестящем хромированном бампере. «Единичка» тихо покатила по улице. Говорят, часть этих машин собирали итальянские рабочие с «Фиата», запускавшие конвейер в городе Тольятти, потому «единички» те оказались очень стойкими, хорошо выдерживали время и дорожные нагрузки.
Словно бы что-то почувствовав, Пыхтин остановился, резко обернулся, но ничего подозрительного не засек. Парня с газетой он не увидел, тот был прикрыт толстым липовым стволом, с которого облезала сухая кора, а на машину не обратил внимания. Мало ли машин ездит по здешним улицам!
— Я тебя, Элизабетт, отвезу домой, — сказал Пыхтин, сворачивая к своему жигуленку.
— О-о, личный автомобиль, — уважительно произнесла Лизка, звонко похлопала ладонью по крыше.
— Не знаю вот только, какое прозвище ему дать. — Пыхтин развел руки.
— Что, у него нет имени? Ты купил его лишь недавно?
— Недавно. Из капитального ремонта взял.
— А выглядит как с завода. Я бы назвала эту машину Весной.
— Очень по-детски.
— Зато красиво.
— Ладно, Элизабетт, поехали. — Пыхтин распахнул перед Лизкой дверцу и кривляясь просюсюкал по-лакейски: — Прасю!
— Только мне не домой надо, а на работу. Я ведь прогульщица…Меня там скоро уволят.
— Поехали на работу. Конфликты на службе нам ни к чему.
Переговариваясь, не замечая, кажется, ничего, хотя это было не так, Пыхтин засекал очень многое, что попадалось ему на глаза, они покатили к сельхозакадемии. Неприметная бежевая «единичка» шла за ними следом.
Острый глаз Пыхтина на этой машине не задерживался: он привык засекать людей и был натаскан на людей еще в Афганистане, машины же засекал броские, в том числе и милицейские «канарейки», а вот неприметные машины просеивались сквозь его внимание, будто сквозь сито и не задерживались в памяти.
Такая штука сплошь да рядом случается на охоте, когда птицы и звери, очень сторожкие, все засекающие, человека, которого в природе боится все живое, угадывают мгновенно, даже если он обратится в сломленный с дерева сук, в куст или в тень, а вот машин не боятся совершенно, подпускают их на расстояние вытянутой руки, совсем не замечая, что из распахнутого окна на них смотрит стальной ствол, готовый харкнуть огнем.
Лесная и озерная дичь принимают машину за безобидного добродушного зверя, вышедшего из пущи поздороваться с ними и совсем не боятся ее. Местные браконьеры этим пользуются очень успешно. Не охота у них получается, а дармовое развлечение, театр, за который надо бить кулаком по зубам.
Пыхтин отвез Лизку в сельскохозяйственную академию, высадил ее у запыленных, словно бы никогда не мытых ворот, махнул рукой на прощание и тихо отъехал… Очень скоро неожиданно ощутил, что внутри у него ни с того ни с сего образовалась тоскливая сырость, будто он попрощался с очень дорогим человеком, Пыхтин мотнул головой неверяще, задал себе вопрос: «С чего бы это?», но ответа не получил и расстроился… Он понял, что в душе его все начинает разлаживаться, рушиться и то, что еще вчера было незыблемым, казалось вечным, сегодня вдруг покачнулось, потекло вниз, словно бы он лишился хребта.
За ним по-прежнему продолжал двигаться потрепанный бежевый жигуленок, и Пыхтин по-прежнему не замечал его.
Вечером, за сорок минут до конца рабочего дня, он аккуратно постучал костяшками пальцев в старую, в натеках краски дверь бухгалтерии, услышал удивленный голос: «Войдите!» — вероятно, в бухгалтерию никто никогда не стучал, да и нынешние студенты деликатностью совсем не отличаются, — вошел и сразу же увидел Лизку.
Она сидела у окна, держа в руке большое блюдце с чаем и смешно складывая губы трубочкой на горячий чай. Над блюдечком поднимался пар. На верхней губе у Лизки блестел пот.
— Уф! — сказала Лизка, увидев Пыхтина. — Сейчас мы тебя чаем напоим.
— Да я уже пил.
— У нас отказываться не принято… У нас так: дают — бери, бьют — беги. Если угощают чаем — пей.
Вместе с Лизкой в комнате находилась еще одна девица — рыжая, с короткой растрепанной прической, торчащей во все стороны, будто у музыканта поп-группы, с челкой, прилипшей к потному лбу, и серыми, словно бы растекающимися по лицу глазами.
— Это Инна, — ткнув в нее пальцем, сказала Лизка, — наша бухгалтерша и моя близкая подружка.
Инна церемонно поднялась со стула и поклонилась. В руке она также держала блюдце с чаем.
— Никогда не называй меня бухгалтершей, — попросила она Лизку.
— А кем же называть?
— Бухгалтером.
— Как мужика, что ль? Пхих! Как хочешь, нам, рыбам, — все равно. Что хрен, что редька — вкус-то одинаковый.
Пыхтин аккуратно, словно бы боясь раздавить табурет, присел.
Он сидел, пил с девушками чай и разглядывал помещение, прикидывал расстояние от двери до окна, размышлял о прочности решетки, защищавшей раму со стеклами, она была более чем хлипкая, дунь — упадет; стенка, отделявшая комнату от кассы, так же была хлипкой, но это ему было все равно — не будут же они рвать хлипкую стенку гранатой.
Инна в присутствии Пыхтина смущалась, краснела, покрывалась потом сильнее обычного, по-школярски шмыгала носом, и Лизка насмешливо поглядывала на нее.
— Хороший у тебя организм, Иннуль, — говорила она, — пота много выделяет.
От этой фразы Инна краснела еще больше, украдкой поглядывала на Пыхтина и продолжала прихлебывать чай.
Не знал Пыхтин, что именно в эту минуту Федотыч привез к подполковнику Головкову мальчишку с седой прядью в жестких волосах — свидетеля убийства инспектора ГАИ и двух несчастных автолюбителей Леньку Коркина.
— Проходи, тезочка, садись в кресло, — такими словами встретил Головков Леньку, — дорогим гостем будешь. — И, видя, что тот смущается, обнял его за плечи, провел к столу и усадил в кресло.
Через несколько минут перед Ленькой были веером разложены фотоснимки Пыхтина: вот Пыхтин выходит из дома, вот он, поддерживая под локоть Лизку Фирсову, помогает ей усесться в машину, вот садится сам, вот настороженно осматривает улицу… Все снимки были сделаны из «Жигулей», в том числе и крупным планом, где лицо Пыхтина занимало весь кадр.
— Ну? — спросил Головков у гостя.
— Это он, — почти не задумываясь, ответил Ленька, лицо его неожиданно дернулось, перекосилось, словно бы внутри у паренька возникла резкая грубая боль, голос перешел на шепот, и Ленька отшатнулся от стола. Перевел испуганный взгляд на подполковника. — Он!
— Точно он?
— Точно. — Ленька вздохнул сыро, из него еще не выветрились слезы, детали, запахи, опасное ощущение того страшного дня, он увидел то, что вообще не может видеть нормальный человек, снова вздохнул. Внутри у Леньки что-то хлюпнуло и он заплакал.
— Не надо, Леня, — тихо произнес подполковник, погладил его по голове, — не плачь. Ты же мужчина… — голос Головкова был ласковым, он нагнулся к Леньке, пальцами стер с его лица слезы. Вздохнул: — Эх, Ленька!
У Леньки дернулось горло, что-то там пискнуло, он поспешно мотнул головой, соглашаясь с тем, что он мужчина, и одновременно боясь хотя бы еще один раз в жизни увидеть то, что видел. На Ленькины щеки наползла синюшная бледность. Будто у умирающего.
— И-и-их! — вновь слезно, не в силах сдержаться, выдохнул он, прижался головой к руке подполковника.
Головков подумал: хорошо, что Ленькиной матери тут нет, та сейчас показала бы ему, где раки зимуют, отчитала бы за издевательства над ребенком. Честно говоря, когда подполковник посылал за Коркиным машину, то так и полагал: тот приедет с матерью, но он приехал один. Матери дома не оказалось, она находилась на работе.
— Лень, мы тебе денег немного выпишем, купи что-нибудь вкусное, — сказал подполковник, — сладкое… И купи себе что-нибудь из обновы. Кроссовки, например, а! Есть очень хорошие кроссовки: «рибок» и «адидас». Ты слышал о таких? Фирменные.
Ленька, помедлив немного, отрицательно покачал головой.
— Купи, купи, тебе пойдут.
В дверь раздался стук и, прежде чем подполковник разрешил войти, на пороге кабинета появился майор Веретешкин, сосредоточенный, с сухим, похудевшим после ранения лицом, Головков поморщился, хотел что-то сказать майору, но Веретешкин опередил его.
— Товарищ подполковник, вам собака не нужна?
— Смотря какая собака. — Подполковник встал так, чтобы своей фигурой прикрыть Леньку Коркина, но прикрыть целиком никак не мог, да и не надо, наверное, было это делать — ведь Веретешкин был полноправным членом бригады, занимающейся поисками банды и ему было положено знать и видеть все, но что-то подтолкнуло подполковника поступить именно так.
Он верил Веретешкину так же, как верил другим своим сотрудникам, но то, что он сделал, было необъяснимо.
— Дог. Вернее, догиня. Дама. Чистокровная, родители — медалисты. Прелесть, а не собака. У меня дома тоже дог. И тоже дама. Мадемаузель. Умница необыкновенная.
— Ну и что? — неожиданно чужим голосом, все еще пребывая в состоянии некой нерешительности и одновременно ощущая неведомо откуда идущую опасность, проговорил подполковник.
Впрочем, от Веретешкина опасность эта никак не могла исходить.
— Как что, товарищ подполковник? Как что? — Хозяину кабинета показалось, что майор сейчас задохнется от прилива чувств. — Знаете, обычно она ходит по квартире так, что когти о пол стучат, будто каблучки у дамы: цок-цок-цок! Но стоит только уснуть, как начинает передвигаться совершенно бесшумно. Иногда всунет морду в комнату, чтобы проверить, спишь ты или нет, и, если спишь, от нее вообще не будет исходить никаких звуков, даже дыхания… Зато утром, в восемь часов, — ровно в восемь и ни одной минутой позже, вихрем ворвется в спальню и сразу — холодным носом в бок: пора вставать! Сон исчезает мигом… Под ее команду я делаю зарядку. Жена — тоже. Ну и так далее. Так что возьмите собаку, товарищ подполковник, — не пожалеете.
— Такая собака для романтика, майор, а я не романтик. Я люблю охотничьих собак. Причем не чистопородных, а полукровок.
— Почему именно полукровок? — настырным голосом поинтересовался Веретешкин.
— Полукровки сообразительнее. А сейчас извините, Игорь Семенович, мы с моим гостем собираемся чайку попить. — Головков круто повернулся, показывая майору спину, — разговор, дескать, окончен, Веретешкин с сожалением качнул головой, бросил острый, все засекающий взгляд на Леньку, на фотоснимки, под правым глазом у него суматошно, словно бы реагируя на некий внутренний позыв, дернулась нервная жилка, он взялся пальцами за гнутую, похожую на крюк ручку двери и вышел.
Подполковник сложил снимки, перевернул их лицевой частью вниз, косо, через плечо, глянул на дверь — не принесет ли еще кого нелегкая, открыл невзрачный, но очень прочный сейф, стоявший в углу на прочных ножках. Сейф был еще дореволюционный, царской поры. Принадлежал какому-то купцу-армянину, отсчитал пятьсот тысяч рублей, потом достал из ящика стола разлинованный лист бумаги — ведомость на получение зарплаты, — старательно вписал туда Ленькину фамилию и ткнул пальцем в графу, где обычно расписываются.
— Сюда поставь свой драгоценный автограф.
— Что-что? — не понял Ленька.
— Да загогулину, подпись свою… Ты умеешь расписываться?
— Нет еще. — Лицо у Леньки сделалось виноватым.
— Не изобрел пока подпись себе? — удивился подполковник. — Ну ты даешь, брат! Пора, пора… Ты уже начал зарабатывать такие деньги, какие мамка твоя, может быть, и не зарабатывает. — Головков придвинул ему пачечку голубых кредиток, украшенных изображением крепостной стены и угрюмой сторожевой башни. — Здесь поллимона. Считай!
— Я вам верю, — хлюпнув простуженно носом, сказал Ленька, смущенно повертел в руке шариковую ручку. — Чего считать-то?
— Раз у тебя нет стильной отработанной росписи — такой, что поразила бы современников, — подполковник не удержался, сделал рукой кудрявый росчерк в воздухе, — то просто напиши свою фамилию и этого будет достаточно. И спасибо тебе, тезка, ты нам здорово помог.
— А-а… а что с ним будет? — Ленька испуганно покосился на стопку фотоснимков, верхний снимок сахарно белел своей изнанкой. — А вдруг он к нам с мамкой заявится?
— Во-первых, откуда он узнает, что ты здесь был, а во-вторых, из того места, в которое его упечет суд, он уже никогда ни к кому не заявится.
Испуг медленно растаял, стек, будто вода, с Ленькиного лица, он потянулся рукой к деньгам, взял, стукнул ребром этой тощей по достоинству, но внушительной по количеству нулей пачечки по столу, сложил пополам и, всхлипнув, положил в карман. Подполковник внимательно следил за ним, Ленька всхлипнул еще раз и неожиданно пожаловался:
— Мне страшно.
— Господи, какой ты еще дурачок. — Головков вздохнул. — Кого тебе и чего бояться?
— А вдруг он узнает, что я был у вас? — Ленька покосился на пачку фотоснимков.
— Каким образом узнает? От кого? В какую щель подсмотрит? Нет, тезочка, у нас таких щелей нет.
В дверь опять раздался стук, подполковник поморщился. В приоткрывшуюся щель заглянул Григоров:
— Товарищ подполковник…
— Чуть позже, — попросил Головков, — минут через десять, ладно?
— Есть кое-какие новости, товарищ подполковник.
— Через десять минут. Ясно? — И когда Григоров закрыл дверь, Головков вновь обратился к Леньке: — Так что ничего не бойся. Ежели почувствуешь что-то неладное — немедленно звони мне. Телефон мой знаешь?
Ленька отрицательно помотал головой. Подполковник написал номер на клочке бумаги.
— Держи. Это мой личный телефон, прямой, минуя пишбарышню. — Протянул клочок Леньке. — Погоди, я тебе еще и свой домашний телефон нарисую. — Он написал еще один номер на бумажке побольше, также отдал Леньке. — Считай, что это моя визитная карточка.
Ровно через десять минут, когда Федотыч уже увез Леньку, в кабинете появился Григоров.
— Ну что произошло? — недовольным тоном спросил подполковник. — Что за спешка?
— Подопечный мой…
— Наш, — поправил Григорова подполковник, — наш подопечный… Общий, районного отдела милиции. И что подопечный? Купил завод патефонных пластинок, перевернул пароход на Кубани, взял в плен генерала Дудаева?
Старший лейтенант Григоров никак не мог взять в толк, отчего подполковник злится, что произошло, отчего он такой колючий, а Головков не мог побороть в себе некую внутреннюю оторопь, ощущение опасности, невесть откуда накатившее на него и теперь никак не желающее отстать, вызывающее нервную дрожь, желание часто оглядываться назад. Чтобы проверить, не целит ли кто в спину из пистолета?
Невеселое это ощущение держало подполковника в напряжении.
— Наш подопечный ищет подходы к сельскохозяйственной академии. Познакомился с уборщицей бухгалтерии Елизаветой Фирсовой, сегодня больше часа провел там.
— Это хорошо, — неожиданно проговорил подполковник.
— Чего ж тут хорошего? — не понял Григоров.
Подполковник взял со стола один фотоснимок, показал его Григорову.
— Ничего лицо, правда? Честное, открытое… — И когда Григоров наклонил голову, взял второй фотоснимок. — Ну как не довериться такой физиономии?
— Так точно! Не довериться нельзя.
— Церемониться не будем. С нынешнего дня сажаем этого быка под микроскоп. Нам надо знать про него все: где работает, с кем встречается, куда ходит на танцы, где обедает, какие фильмы предпочитает смотреть, с кем дружит, кого ненавидит — словом, все, все, все.
— Понятно, товарищ подполковник. А насчет академии…
— Ну и что с этой уборщицей? Академию же под колпак не возьмешь… А вдруг он в эту мастерицу мокрой швабры влюбился, а? Или решил стать студентом?
— Вопрос можно, товарищ подполковник?
— Можно.
— Какие-нибудь новые сведения появились?
— Появились, — неохотно ответил подполковник. — Инспектора ГАИ и двух автолюбителей убил этот человек. — Головков приподнял фотоснимок и, поморщившись нехорошо, шлепнул им по столу.
Григоров не удержался, присвистнул, лицо у него изумленно вытянулось.

Глава девятнадцатая

Игорь Иванов приехал в больницу к Бобылеву с кульком сочных, медово пахнущих груш, куском копченой колбасы и плоской фляжкой смирновской водки, купленной в ларьке на Центральном рынке, там напитки были дешевле, чем в других коммерческих ларьках, дешевле, чем в магазине, выложил еду на тумбочку, потом, оглянувшись на дверь, — а вдруг там появится врач? — сунул Бобылеву под одеяло фляжку с водкой.
— Держи, утопленник!
— Больно богатые подарки, — скрипуче пробурчал Бобылев.
— Что, не доволен подарками? — удивился Игорь.
— Нет, доволен. Но вся эта закусь с выпивкой стоит денег, а у тебя их, насколько я понял, кот наплакал. Я тебе давал, но ты, дурак, отказался.
— Знаешь, — Иванов азартно потер руки, вновь оглянулся на дверь, — существует такая психологическая штука: если один человек спасает другого, то между спасателем и спасенным завязываются отношения почти родственные, спасатель начинает ощущать ответственность за спасенного, помогает ему, тратит на него деньги… Так и я.
Бобылев внимательно выслушал его и сказал:
— Хорошо быть спасенным. Хотя и… неприятно.
— В этом тоже есть сермяжная правда. Все, о чем я говорил, касается спасателя, а спасенные обычно стесняются тех, кто их спас, уклоняются, никогда не поздравляют на Новый год и дни рождения — в общем, ведут себя, как принято ныне говорить, неадекватно.
— Ну, я не из таких спасенных, — пробурчал Бобылев, — я добро не забываю.
— Может, хлебнем для начала чуть? — Иванов ткнул пальцем в одеяло, под которым находилась фляжка с водкой. — Тебе это, насколько я догадываюсь, не только не вредно, а и полезно.
— Давай, — согласился с ним Бобылев, — только глянь за дверь: никакой консилиум не плывет в нашу сторону?
— Вот он, существенный недостаток одноместных палат — некого поставить на стрему. — Иванов выглянул за дверь. — Чисто, как на Куликовом поле после битвы с татарами.
Бобылев, словно начальник краевого масштаба, лежал в палате один и Иванову оставалось только догадываться, как он умудрился столь кучеряво устроиться. То, что Бобылев не был начальником, Игорь видел невооруженным глазом без всяких очков и биноклей.
— Ну-у. — Бобылев с хрустом свинтил пробку с горлышка, сделал несколько крупных гулких глотков, потом привычно обтер горлышко рукой и протянул фляжку Игорю. — Твоя очередь.
Так же решительно, с таким же вкусным хрустом, как сворачивал пластмассовую винтовую пробку со «смирновской», Бобылев переломил пополам круг колбасы, откусил внушительный кусок, разжевал. С гостя он не спускал глаз, словно бы желал угадать, как тот будет пить крепкую водку, с причмокиванием или без, поморщится или не будет морщиться?
Игорь улыбнулся, — он все понял, с удовольствием отхлебнул из фляжки крупный глоток водки, удовлетворенно качнул головой.
— Нормально, — сказал, — напиток тот, что указан на этикетке. Не то ведь в фирменной смирновской упаковке могут продать что угодно, даже помои из главного городского крана. Продадут и не поморщатся.
— Имей в виду: в этих вот шалманах нам подадут только качественный товар. — Бобылев ткнул большим пальцем через плечо в окошко. Там на небольшой асфальтовой площадке стояло несколько однотипных, поблескивающих свежим лаком ларьков, объединенных одной вывеской «Товарищество “Горная сосна”», — а если продадут не то, с душком, то я им потом не позавидую. И никто не позавидует, — в голосе Бобылева послышались железные рычащие нотки. — На! — Он протянул кусок колбасы Игорю.
Дверь распахнулась без стука, и в палату вошел дорого одетый, в модном, хорошо сшитом костюме кавказец с синими, будто у девчонки, безмятежными глазами, тяжелым, рассеченным надвое подбородком и орлиным носом воина. В руках кавказец держал два больших пакета, из которых выглядывала крупная кисть винограда, горлышко тоника «Херши» и французский батон с подрумяненным краем.
— Раз наш болящий не скучает, значит, жить будет! — громко проговорил кавказец.
У Бобылева растерянно дрогнуло лицо, он приподнялся на кровати.
— Вот не ожидал, — произнес он.
— Ты лежи, лежи, — кавказец, проворно переставляя прочные кривоватые ноги, пересек палату, водрузил пакеты на подоконник, — тебе положено лежать, а нам — суетиться вокруг тебя. — Он вытер ладони платком, протянул руку Игорю, назвался: — Султан Джумберович. По-русски — Александр Георгиевич.
— Егор, — Игорь протянул руку ответно, — по фамилии — Зерин.
Кавказец скользнул по нему взглядом, ни на чем не задержался и повернулся к Бобылеву:
— Ну что? Выглядишь ты неплохо, хоть сегодня на работу.
— Уж и сегодня, — недовольно пробурчал Бобылев, — дай еще пару дней отдохнуть. Затылок заштуковали, как рваный носок, но марафет пока не навели…
— Пару дней даю, но не больше, — Шотоев поднял указательный палец, — нам предстоит солидная коммерческая операция. Проводить будем вместе.
— Врежем по сельхозпродуктам так, чтобы каждый дом в Краснодаре был обеспечен свежей репой? — Твердый рот Бобылева расплылся в невольной улыбке.
— Все уже на мази. Твой напарник, надо отдать ему должное, — молодец!
— Леха, что ль?
— Дамочку из бухгалтерии склеил. Дурнушка, в общем-то, но — кадр ценный. — Шотоев говорил, совсем не опасаясь постороннего человека, а с другой стороны, в его речи не было ничего такого, что могло бы насторожить чуткое ухо, — ни одного слова.
— Нам бы еще пару таких мужиков, как Леха, и — можно горы вверх дном переворачивать.
— Ищи, Юра, ищи… Мы с тобою договорились.
— А вот, — Бобылев повел подбородком в сторону Игоря, — вполне подходящий кадр. Водила высшего класса, сам проверил, стреляет в яблочко, поскольку охотник. Друга в беде не бросит, это я тоже проверил. В общем, готовый… — он усмехнулся, — молодой специалист. Техникум, можно сказать, закончил, экзамены сдал на пятерки…
— Какие это пятерки — посмотрим в деле. — Шотоев обошел Игоря кругом, разглядывая его, как лошадь.
— Егор, скажи, как мать тебя звала в детстве? — неожиданно спросил Бобылев.
— Егором.
— А уменьшительно? Ласково?
— Горкой, — с ходу придумал Иванов, к этому вопросу он не был готов.
— Горка. Гора, значит…
— Гора, — пордтвердил Иванов.
— А ведь меня мать тоже иногда Горкой звала, — задумчиво произнес Бобылев, — надо же, какое совпадение! Юрий — это производное, или как оно там называется, — от имени Георгий. А Георгий и Егор — это одно и то же.
— Тезки, — засмеялся Шотоев, — хотя и с натяжкой.
— Вот так с натяжкой она меня и называла.
— Жива мать-то? — спросил Шотоев.
По лицу Бобылева проскользила быстрая серая тень, он качнул головой.
— Нет. Отец жив, а мать умерла. Загнали мы ее вдвоем с отцом…
— Не умеете вы, русские, беречь своих матерей, — сожалеюще покачал головой Шотоев.
Бобылев в долгу не остался, ствердил рот и выдавил сквозь зубы:
— Вы, горцы, нисколько не лучше нас, вы своих матерей тоже не бережете. Глоток водки выпьешь?
Шотоев оглянулся на дверь, показал на нее пальцем:
— А сердитый дядя в белом халате не появится?
— Что нам дядя. — Бобылев достал из тумбочки граненый стакан, плеснул в него немного «Смирновской», предлагать Шотоеву выпить прямо из бутылки Бобылев опасался. — Давай за то, чтобы я побыстрее встал на ноги.
— Ты уж постарайся. — Шотоев потянулся за стаканом. — За это я выпью с большим удовольствием. — Он выпил залпом, притиснул к лицу рукав своего роскошного костюма, затянулся его духом. — Бр-р-р!
— Не «бр-р-р», а благодать. Настоящая, между прочим.
— Права на вождение автомобиля, значит, имеешь? — Шотоев повернулся к Игорю.
— Много лет.
— Профессиональные? Мне нужно, чтобы у тебя были права с буквой «Це», для вождения автобуса — людей возить.
— «Це» у меня в правах стоит.
— Вот и хорошо, — добродушно проговорил Шотоев. — Мы тут собрались в Джубге дом купить, будем туда народ на отдых отправлять… Юра объяснит тебе все остальное.
— А чего ему объяснять? Он — мужик взрослый, в жизни всего хлебнул, все видит без подсказок.
Игорь пока не понимал до конца, куда его вербуют, в какое дело втянут завтра и послезавтра, а также в последующие дни, но чувствовал: это может быть то самое, что он ищет. Бобылев налил еще немного водки в стакан, глянул на свет — стакан был мутный, захватанный пальцами.
— Отпечаточки-то, как в личном деле, — хмыкнул он, — вещдок такой чистый, что хоть в кино показывай. Будешь еще? — Он протянул стакан Шотоеву.
— Я не брезгливый. Если я выпил в первый раз, то выпью и во второй.
— Хорошо. А мы с Горой — из горла.
Выпив, Шотоев снова притиснул к лицу рукав, шумно затянулся.
— Возьми что-нибудь из пакета, — посоветовал Бобылев, — ты же много еды привез. Вот еще колбаса есть. — Он показал Шотоеву надломленный круг. — Хочешь колбасы?
Шотоев протестующе покачал головой.
— Не надо, я сыт. — Покосился на Игоря, что-то прикидывая про себя, глаза его сделались холодными, в них заголубела сталь. — В Казахстане не то приходилось пивать и не тем закусывать. — Он вновь холодно оглядел Игоря и повернулся к нему спиной.
— Не бойся, можешь говорить при Горке, я за него ручаюсь, — так расценил нерешительность и топтания шефа Бобылев, — все равно придется вводить мужика в курс дела.
— Ладно, — согласно наклонил голову Шотоев. — Тебя, Юра, могу поздравить, нами серьезно заинтересовались, — он поднял палец, ткнул им в потолок. — Там.
Скупая улыбка тронула лицо Бобылева и тут же исчезла, словно бы новость была ему приятна, он усмехнулся.
— А менты, значит, нас ищут?
— Ищут.
— И много выделено народа на борьбу с нами?
— Вместе с прокурорскими шестерками — шесть человек.
— Мало и вместе с тем немало, — Бобылев задумчиво покачал головой, — людей-то у них — раз-два и обчелся… Значит, нас ценят.
Из палаты Игорь вышел вместе с Шотоевым. Тот, пока они одолевали длинные коридоры, раскланивался налево-направо, мило улыбался хорошеньким сестричкам, одной даже послал воздушный поцелуй, — был он обаятелен, легок, нравился всем и все нравились ему.
Иванов, двигаясь следом за кавказцем, пережевывал услышанное и усиленно соображал, как ему действовать дальше.
Конечно, в милицейском деле элемент случайности всегда играл важную роль, но чтобы такие попадания, как сегодня, — это дело крайне редкое, на памяти Игоря такого еще не случалось…
Едва вышел на вольную охоту, — по одной лишь догадке, по предположению, что среди бандитов должны быть заядлые утятники и гусятники, и сразу — попадание в мишень. Но в десятку ли, в пятерку ли — это будет видно позже, хотя то, что слепой выстрел, произведенный в тумане, зацепил цель, понятно уже сейчас. Иванов обрадованно втянул сквозь зубы воздух в себя, беззвучно выдохнул.
Чувство охотника, находившееся в нем, сработало, он доверился ему и не проиграл. Вообще, чувство это, — охотничье, — никогда не обманывает человека и всякий стрелок дичи, беря в руки ружье, хорошо знает, выпадет ему удача или нет — вернется он домой усталый, в разодранных сапогах, с прескверным настроением и пустой, как коробка из-под патронов, выброшенная после охоты в кусты за ненадобностью или же что-то добудет? Игорь, когда уезжал в лиманы, чувствовал — должно повезти. И ему повезло.
Шотоев остановился, подождал, когда к ним подойдет Пыхтин, — Иванов сразу обратил внимание на рослого, с тяжелыми жилистыми руками парня, стоявшего у двух «Жигулей», припаркованных к тротуару почти у самого входа в здание, парень этот не мог не броситься в глаза, — несмотря на крупные габариты, Пыхтин двигался очень легко, глаза его цепко ощупывали людей, попадавшихся навстречу, ощупал он и Иванова.
Игорь даже ощутил внутренний холодок, но быстро справился с ним и с равнодушным видом отвернулся в сторону, стал рассматривать стайку птиц, густо облепивших на ближайшей елке несколько веток и что-то расклевывавших там.
— Познакомься, — сказал Пыхтину Шотоев, — это напарник твой. Бобылев подобрал.
— Что умеет делать? — быстро, словно бы собираясь кого-то опередить, спросил Пыхтин.
— Всё, — сказал Шотоев, повернулся к Игорю: — Так ведь?
— Ну, не совсем всё, — смутился Игорь, а точнее, сделал вид, что не привык, когда его хвалят, — всё умеют только все… Но я тоже кое-что умею.
— Ладно, в деле проверим, — спокойно произнес Пыхтин, — поехали!
— Погоди, — остановил его Шотоев, — отойдем-ка на пару минут.
Пыхтин с удивлением покосился на Шотоева, но ничего не сказал, лишь локтем подправил сползшие набок штаны, — сегодня он на всякий случай взял с собою гранату-«лимонку», взбрела такая блажь ему в голову, и он не стал противиться, — отошел к опрятной, невысокой голубой елке.
— Ну?
— Мне кажется, что ты, Леша, сегодня малость не в форме… А ведь ты лучший наш боец!
— Настроение такое, не обращайте внимания, Султан Джумберович!
Выдернув из густой еловой лапы пучок дымчато-серебристых иголок, Шотоев размял их пальцами, понюхал.
— Диво какое, а! У нас на Кавказе вывели. Нигде в мире больше нет голубых елей. — Шотоев покосился на Пыхтина, словно бы ожидал, что тот скажет. Пыхтин молчал, лицо его было насупленным, тяжелые лобные кости добавляли выражению мрачности и силы. — Есть у меня одно сообщеньице, Леша, которое надо бы проверить, но проверять некогда. Пришло от верного человека… Из Москвы в Краснодар прибыл сексот — секретный сотрудник МУРа. По наши души, как ты сам понимаешь. Кто он и что он — неведомо ни одному человеку… Пока неведомо. Так что будь начеку.
— Предупреждение услышал, — сказал в ответ Пыхтин и угрюмо приподнял одну бровь. Этого было вполне достаточно, чтобы быть спокойным: Афганец все засек и намотал на ус. И соответственно сделал выводы.
— А теперь — поехали! — скомандовал Шотоев.
Когда машины Шотоева выезжали из больничных ворот, в глубине аллеи, где располагалась стоянка для простых смертных (не для богов типа Шотоева), также показалась машина — старый жигуленок, на который без улыбки нельзя было смотреть, и двинулся следом за шотоевскими машинами.
Водитель его, невзрачный, худой, будто мальчишка, с изрытым оспинами лицом, уже доложил Головкову по телефону о том, что в окружении Пыхтина появился новый человек, ранее сотрудникам наружнего наблюдения неведомый.
Он не знал, кто такой Иванов, и не мог, не имел права знать, а подполковник, естественно, не знал, что новый человек, появившийся в окружении предполагаемого убийцы, — его московский гость капитан Игорь Иванов.
— Продолжайте наблюдение, — приказал подполковник, — пострайтесь, чтобы получились четкие фотоснимки… чтобы все «действующие лица» попали в объектив.
— Фотоснимки сделал… Думаю — четкие. А вот насчет продолжать наблюдение есть сложности, товарищ подполковник.
— Какие?
— Бензин кончается. На бензомере уже красная лампочка горит. Километров пять еще смогу потянуться за объектом, а дальше худо — придется прижиматься к тротуару. Конец связи!
— Ч-черт! — выругался Головков и, вздохнув, также отключился от связи.
Бензин ныне — это проблема из проблем, баки своих машин могут заправлять только коммерсанты, люди в красных пальто и пиджаках, некоторые даже брюки стали носить бруснично-красные, под цвет крови, что они готовы проливать, «быки» и «шестерки», вся эта братва, «мясо», которое Головков ненавидел и которое причиняло ему столько хлопот, пытаясь взять верх над милицией, чекистами, прокуратурой…Иногда братки подбирались совсем близко, на расстояние вытянутой руки, и тогда он ощущал на своей глотке чужие пальцы и немало сил приходилось вкладывать, чтобы эти пальцы оторвать от горла.
Но ведь наступит момент, когда пальцы «быков» все-таки сожмутся у него на шее и он не сумеет ничего сделать с ними. От этого ему стало горько, он даже расстроился, покрутил головой, словно бы хотел вытряхнуть из себя худые мысли, взялся за телефонную трубку.
Набрал номер прокурора.
— Сергей Сергеевич, у тебя бензин есть? — и, услышав в трубке слабенькое, далекое, словно Лысенко находился в Магадане, а Головков продолжал воевать в Краснодаре, «нет», просипел надсаженно: — Йй-эх!
— Ты чего? — встревожился прокурор.
— Мой стотрудник сидит на хвосте у объекта… у одного подлеца, в общем, и вынужден бросить его. У нас кончился бензин.
— И у меня кончился. Обе машины на приколе.
— Вот жизнь пошла! — тоскливо пробормотал подполковник.
Наружное наблюдение пришлось прервать. Подполковник полагал — временно. Не может быть, чтобы он в родном городе не добыл литров сто пятьдесят — двести бензина. Были бы у него деньги — купил бы. Но денег нет. Зарплату не выдали и выдавать, судя по всему, не собираются; деньги же из неприкосновенного фонда, выделенные на разных стукачей, осведомителей, доносчиков и прочих деятелей, без которых милицейская работа немыслима, он не имел права трогать.
Да и, если честно, оставалось там всего ничего, пшик. Последнюю кучку он выгреб, когда расплачивался с Ленькой Коркиным, — и не жалел, что отдал деньки пацаненку, было бы больше — отдал бы больше, — все, сейф его почти пустой, а на деньги, что в нем остались, бензина не купишь, только воду.
Подполковник выругался матом, сел за стол, обхватил руками виски, сдавил их и замер в неком странном оцепенении.
Кто-то постучался в дверь, Головков, не поднимая головы, пробормотал негромко: «Нельзя!» — и дверь так и не открылась — сотрудник, находившийся за ней, услышал слабый голос подполковника и не решился войти.
«Ну как тут работать, как жить дальше? — больная, какая-то душная мысль, перекрывшая ему воздух, давила на виски, стискивала затылок, он ощущал себя загнанным в замкнутое пространство, очень малое по размеру, и теперь мотался по нему, будто больной. — Что делать, если я не могу выплачивать зарплату людям, которые рискуют собой, не могу снабдить их одеждой — участковые ходят с заплатами на рукавах и заднице, не могу выдать современное оружие, не могу пересадить с дребезжащего гнилого уазика на технику, от которой бандиты не смогут уйти? Что делать? Как жить дальше, как бороться?»
Не было ответа подполковнику.
Просидев в оцепенении минут десять, он со стоном разогнулся, растер пальцами виски. Киснуть, как протухший фрукт, было нельзя. И тем более нельзя было опускать руки и сдаваться.
— Ладно, — пробормотал он угрюмо, — еще не вечер… Я вам, господа, устрою тю-тю на Воркутю, время это обязательно придет. Жизнь, она как зебра, она полосатая, одна полоска черная — одна белая, две полоски черные — одна белая, пять полосок черных — и все равно одна белая выпадает — и так до самого конца, — голос у Головкова был заведенный, бесцветно-чужой, злой, словно бы и не он это говорил, а кто-то другой…
Он оказался прав: через два часа мир уже не казался таким темным, он заметно посветлел. Ерохов принес Головкову свежие, еще горячие, только что снятые с глянцевателя снимки, сделанные сотрудниками службы наружнего наблюдения.
На снимках было зафиксировано окружение Пыхтина — люди, приехавшие в краевую больницу, где ныне лечатся ветераны войны и труда: синеглазый невысокий кавказец в богатом шелковом костюме, сам Пыхтин, бывший автогонщик Федорчук — человек с хорошим прошлым и мутным настоящим, бывший уголовник, отсидевший свое, по фамилии Бобылев, ныне ведущий себя тихо — во всяком случае, жалоб на него Головкову не поступало, — и… московский гость Игорек Иванов, точнее — капитан Иванов.
Подполковник ощутил, как у него дрогнуло и поплыло в сторону лицо, улыбка нарисовалась сама по себе, он досадливо крякнул и провел ладонью по губам, словно бы стирал с них улыбку, усилие это не прошло бесследно: лицо подполковника сделалось суровым, но тем не менее Ерохов засек его улыбку, удивленно глянул на подполковника.
— Жаль, мы не смогли проследить, куда они поехали из больницы, — сказал Головков, — и вообще, что это за люди… Вам известно?
— Более-менее. Кроме одного, — Ерохов ткнул пальцем в фотоснимок, попал точно в Игоря, — кроме вот этого. Похоже, он не наш, залетный. Главный же в команде… вот он! — Ерохов показал на Шотоева. — Султан Джумберович Шотоев, генеральный директор товарищества «Горная сосна».
— Чем занимается товарищество, известно?
— Естественно. Посредническими услугами. Мелкой торговлей. Имеет несколько ларьков. Ни в чем худом «Сосна» эта пока не замешана.
— Получается так, что этот, — подполковник постучал ногтем по изображению Пыхтина, — имеет отношение ко всей честной компании лишь самое косвенное? Или наоборот — честная компания имеет отношение к нему очень косвенное… Так?
— Может, и так. Но чтобы ответить точно, надо за этой гоп-компанией понаблюдать, товарищ подполковник. Лучше один раз увидеть, чем сто раз догадываться.
— Были бы у нас кадры, как раньше, и деньги на бензин — понаблюдали бы, — подполковник поморщился, — но кадры все поразбежались. Сманили их большими деньгами, вот мы и оголились, совсем поплыли. — Он снова поморщился, стукнул кулаком по столу: — Ладно, чего плакаться! Сколько сможешь следить, Ерохов, столько и следи. Нам нужна полная инфорация. Пакет новостей нужен.
Когда Ерохов ушел, подполковник не сдержался, улыбулся: молодец московский капитан! Проследовал параллельным курсом и вышел на того же человека, что и головковские люди. Ювелирная работа. Чутье, как у толкового гончего пса.
— Молодец! — похвалил его подполковник.
Но зебра есть зебра: за белой полосой обязательно последует проклятая черная. И не одна — такое бывает часто.
В девять часов вечера подполковник еще находился на работе. Надо было собираться домой — он был голоден, сухомяткой да чаем, который умело и вкусно заваривала Жанна, сыт не будешь, а сухомятка все равно остается сухомяткой, плюс ко всему у него снова начали ныть зубы.
Вообще-то зубы болели у него каждую осень, словно бы промозглая сырость земли, геомагнитных токов, разной подземной мозготни, волн, которые в предзимье усиливаются, а для многих делаются вообще нетерпимыми, сильно влияли и на него… А ведь так, наверное, и есть: Головков подвержен увяданию и болезням, как и все люди.
Хоть и бегаем мы, хоть и крутимся на работе, словно белки, и считаем, что износа нам нет и вообще мы бессмертны, свет никогда не погаснет перед нами, а на самом деле все не так: и изнашиваемся мы быстро, гораздо быстрее, чем жители какой-нибудь Великобритании или Франции, привыкшие за собой следить, и несут нас ногами вперед в последнюю нашу квартиру на добрые полтора-два десятка лет раньше надменных англичан, либо говорливых жителей французского севера.
Дверь в кабинете Головкова открылась без всякого стука, подполковник подял голову, увидел в затемненном проеме двери Ерохова.
На улице накрапывал мелкий, выворачивающий скулы наизнанку своим усыпляющим звуком дождь, иногда налетавший ветер швырял в окно целые пригоршни воды, и резкий звук этот вызывал у подполковника противное ощущение, будто за шиворот ему попала холодная вода, Головков протестующее дергал головой, ежился, заранее замирая, но потом неприятное ощущение проходило и он выпрямлялся за столом. Он не рассчитывал, что на работе, кроме него и дежурной группы, есть еще кто-то, тем более выкладываться на службе ныне стало немодно, поэтому, увидев Ерохова, был удивлен. Выходит, не один он горит на работе синим пламенем.
— Что, Ерохов? — спросил он у майора.
— Странное убийство произошло на Карасулинской улице, товарищ подполковник. В квартире ничего не взято, а два человека убиты: мать и сын.
Подполковник почувствовал, как у него сжалось сердце, а перед глазами заметался противный, яркого желткового цвета, зайчик. Что-то стиснуло ему горло, причинило сильную удушливую боль, словно бы он наглотался противного химического дыма.
— Мать и сын, — пробормотал он хрипло, повторяя слова Ерохова, — мать и сын… Как фамилия убитых?
— Мать и сын Коркины. Серафима Сергеевна, шестидесяти четырех лет от роду — это, значит, мать, и Леонид Геннадьевич, четырнадцати лет, школьник, ученик седьмого класса.
Подполковник сжал веки: показалось, что желтковый заяц подпрыгнул и опалил ему брови, ресницы, обварил жарким огнем пространство, Головков, с трудом сдержав устремившийся наружу стон, попросил сдавленным хриплым шепотом:
— Как, как фамилия, Ерохов? Повтори!
— Мать и сын Коркины. Серафима Сергеевна и Ленька. Леонид Геннадьевич.
Дышать Головкову сделалось совсем невмоготу, он встал, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, потом оттянул резинку на галстуке, сделал несколько глубоких вдохов. Затем развернулся всем телом к окну и вгляделся в осеннюю черноту за стеклами, поймал отблеск света в мелких дождевых струях.
— Знаешь, кто такой Ленька Коркин? И вообще, какую он службу нам сослужил, знаешь?
Этого Ерохов не знал, и Головков произнес горько и коротко:
— Жаль! — Застегнул пуговицу на рубашке, поправил галстук и закрыл на ключ стол. Вытащил ключ из сейфа. — Поехали к Коркиным!
— У Федотыча бензина нет.
— Значит, поедем на троллейбусе. Туда троллейбус ходит?
— Ходит. Я ездил на троллейбусе.
— Дожили. Докатились… — пробурчал Головков, сделал несколько широких шагов по кабинету и остановился: ему надо было вспомнить, кто же из его сотрудников видел Леньку с матерью? Кто засек, когда они находились в его кабинете?
Он вспомнил, память живо высветила два имени: майор Веретешкин и старший лейтенант Григоров.
«Неужели кто-то из них? — подполковник невольно поморщился, закхекал огорченно в кулак. — Вряд ли, конечно, но проверить стоит. Ситуация такая, что стопроцентной веры никому быть не должно. Даже самому себе. Где утечка информации? Как погибли паренек с трогательной седой прядкой волос в голове и его усталая, загнанная, будто старая лошадь, мать, потерявшая в себе женское начало, но не потерявшая начала человеческого? Кому были нужны их жизни? И зачем? Скорее всего затем, что надо было убрать свидетеля убийства трех человек, каковым случайно оказался Ленька. А мать — как свидетеля второго ряда — то-есть, Ленькиного убийства… Вот жизнь… — Головков с шумом втянул в себя воздух. — Разве это жизнь?»
Федотыч с унылым видом лазил по безмолвному уазику, мокнувшему под дырявым навесом, растянутым во дворе: навес прохудился, сквозь гнилые прорехи лила вода, на Федотыча не попадала — гремела настырно, попадая на машину.
— Бензина ни грамма? — для проформы поинтересовался подполковник: услышать положительный ответ он не рассчитывал.
— Граммов двести плещется на дне бака и все, — грустным голосом сообщил Федотыч, переступил с ноги на ногу. — Ровно столько, чтобы заправить зажигалку.
— У соседей стрельнуть пробовал? — «Соседями» подполковник по старой милицейской привычке называл чекистов.
— Делал попытку — дохлый номер. Они тоже, мать честная, сухие сидят. Трамваем обходятся.
Подполковник крякнул, поднял воротник куртки, надвинул пониже фуражку и кивнул Ерохову:
— Одно спасение — троллейбус. Скоро оперативные мероприятия будем проводить в троллейбусах. Пошли, майор! — Федотычу, который вытянулся с огорченным лицом, махнул рукой: — Ты, Федотыч, здесь ни при чем… Это моя беда.
— Я вот чего думаю, товарищ подполковник… В годы войны у нас тут проходила «Голубая линия», где я солдатом обслуживал самолеты-кукурузники, они на ночные бомбежки летали. Так для кукурузников тоже часто не хватало бензина… И вы знаете, какой выход мы нашли, чем заправляли их?
Подполковник отрицательно покачал головой:
— Меня тогда, Федотыч, еще не было на свете. И родители даже не замышляли.
— Самогонкой заправляли, вот чем. Варили из местных бураков самогонку, крепчайший первач, — первач и заливали. А если еще находилось хотя бы немного бензина, чтобы разбавить, то и вовсе прекрасная горючка получалась. Запах первача висел тогда над всей «Голубой линией», солдаты обязательно закуской запасались.
— Ну, ты и даешь, Федотыч! — Головков не выдержал, одобрительно хлопнул старшину по спине. — Идею твою понял. Змеевик приличный у тебя найдется?
— Есть змеевик, товарищ подполковник!
— Тогда, Федотыч, ноги в руки и — вперед! Налаживай производство горюче-смазочных материалов!
— Насчет смазочных не обещаю, но то, что продукт будет гореть не хуже «семьдесят шестого», гарантирую.
— Все равно зови свой продукт горюче-смазочным, не то нам не отбиться, бензин твой в кавычках попадет не в заправочный бак уазика, а совсем в другие баки. Ну, мы пошли!
Они мокли на троллейбусной остановке минут двадцать, прежде чем, с трудом продравшись через дождевую завесу, около них остановился старенький троллебус, украшенный железной решеткой, сваренной из простых строительных прутьев, решетка была прикручена к носу троллейбуса, с которого была содрана блестящая хромированная арматура, украшавшая туполобое туловище.
Головков первым забрался в холодное скрипящее нутро троллейбуса, взялся рукой за истертую шлейку, свисавшую, как в трамвае, с поручня. Под днищем троллейбуса что-то завизжало, застучало, засипело и троллейбус рывками тронулся с места.
«Всякая гражданская война сопровождается смертью транспорта, это закон, — подумал Головков, — хотя у нас гражданской войны вроде бы нет. Впрочем, почему нет? Она идет, только мы не слышим выстрелов — глухие мы…» Подполковник немо пожевал губами, отвернулся от Ерохова, вгляделся в мутное, залитое грязной дождевой водой окно, но ничего там, кроме слабых размытых огней, мокрой земли и редких фигурок прохожих, не увидел.
Коркины жили в маленькой, по-спартански бедной и суровой квартирке с кухней такой крохотной, что в ней, кажется, кроме чайника, ничего не могло поместиться. Серафима Сергеевна лежала посреди комнаты, раскинув руки и оплыв большой лужей крови — у нее была прострелена голова и перерезано горло, окровяненными зубами она вгрызлась, едва не перекусив пополам, в толстый, с витыми черными жилами язык, Ленька прикорнул головой к матери, как к последней своей защите, — лежал он, скорчившись калачиком, подтянув ноги к подбородку, с мученически покорным выражением, застывшим на лице.
Седая прядка в волосах увеличилась, разрослась, занимала теперь треть головы — умирая, Ленька седел… В квартирке Коркиных находились еще трое — участковый, кривоногий капитан-казак Приходькин, эксперт из городского управления внутренних дел и врач в белом халате, с чемоданчиком. Подполковник опустился перед убитыми на корточки, потрогал холодную Ленькину руку, она только-только начала твердеть. Значит, убиты были Ленька с матерью примерно часа полтора назад.
— Ах, Ленька, Ленька, — с жалостью проговорил подполковник, — как же мы тебя не уберегли. — Он гулко сглотнул соленую влагу, натекшую в горло, поднялся. — Ладно, Леня, тех, кто тебя убил, мы найдем обязательно, обещаю… — Спросил врача, хотя ответ знал: — Когда наступила смерть?
— Точно сказать не могу, но примерно полтора часа назад, — осторожно ответил врач, — точное время — только после вскрытия.
Подполковник перевел взгляд на участкового:
— Соседей опросили? Кто-нибудь что-нибудь слышал?
— Никто и ничего… Ни странного шума, товарищ подполковник, ни возни, ни криков. Все было сделано очень тихо.
— Работали умело, гады… — Подполковник стянул с головы фуражку, платком вытер изнутри клеенчатый околыш, снова горестно глянул на Леньку, затем нагнулся и, как и в прошлый раз, легонько тронул его руку. — Прости, что не уберегли тебя…
— И за что убили, непонятно, — сказал Приходькин. — Спрашиваю я себя, маюсь и не нахожу ответа.
— Нет ответа, — печальным эхом повторил подполковник, — но ответ этот мы найдем. И убийц найдем. — Головков замялся на мгновение, решая, сказать присутствующим о том, что известно ему, или не говорить, поскольку сказанное, словно камень, упавший в воду, может родить круги, и решил, что говорить об этом пока рано. Лишь покашлял невнятно в кулак и горестно махнул рукой, подводя черту под нынешним днем, под полосатой милицейской жизнью, в которой стало что-то очень мало светлых полос, а вот полос черных — с перебором.
Он ехал домой на троллейбусе и лихорадочно соображал, кто же из двоих, видевших Леньку Коркина в его кабинете, выдал пацана: Веретешкин или Григоров, почему-то эти двое не выходили у него из головы, и ему очень хотелось, чтобы никто из них не оказался предателем… Но тогда кто выдал?
И еще. Если раньше он сомневался, что убийство инспектора ГАИ с автолюбителями и бывшего кагебешника Овчинникова — дело одних и тех же рук, то сейчас, после гибели Леньки Коркина, он в этом уже не сомневался.

Глава двадцатая

Бобылев выписался из больницы через два дня после посещения его Шотоевым, вернулся в особняк посвежевший, с расслабленным лицом и жадным блеском, прочно поселившимся в глазах, первым, кого он встретил в особняке, был Игорь:
— Ну что, друг Гора, осваиваешься?
— Как видишь. Потихоньку…
— Тебе у нас должно понравиться.
— Уже понравилось.
— На охоте больше не был?
— Стало уже не до охоты. А вот до тебя… А до тебя удалось.
— И какой результат?
— Четыре кряквы, один гусь. Налетел какой-то дурашливый гусак, я его и шлепнул. Хотя и не был готов, у меня патронов с крупной дробью ни одного не оказалось.
— И чего, снял утиным патроном?
— Утиным, — подтвердил Игорь, — несколько дробин попало в голову, этого оказалось достаточно.
— Молодец, удачно выступил, — похвалил Бобылев, что-то завидующее, темное обозначилось в его лице, у уголков глаз появились морщины, мелкие, частые, как, наверное, он вообще завидовал всякому человеку, которому удалось побывать в эти дни на охоте; Бобылев с шумом, по-собачьи, втянул в себя воздух, принюхался к чему-то одному, ему ведомому: — М-м-м!
— С охотой уже все, утки начали уходить на юг… Гуси тоже готовятся.
— Теплая осень кончилась, а теплой зимы не будет… Вот они и уходят.
— Веришь в народные приметы?
— А как же! Желудей в этом году было мало, ягод тоже. Все это — к тяжелой зиме. Орехов было много, а грибов — ни одного, это тоже к суровой зиме. Так что, крестничек, готовься мерзнуть в поле.
Бобылев хмыкнул:
— Крестный папа! А весну ты тоже угадать можешь?
— На какой предмет? Рано она грянет или поздно, теплая будет или мозготная?
— Ну, например, когда придет, рано или поздно?
— Поздно. Знатоки определяют по листьям березы. Если береза начинает желтеть сверху — это верная примета того, что весна будет ранней, если снизу — то поздней.
— Ну ты и даешь стране угля, — удивленно пробормотал Бобылев. — Вот гайдаровец, знаток природы! Ладно. — Он вздохнул. — Здесь все тихо? Тебя никто не обижает?
— Слава богу, никто. А насчет тихо… Фиг его знает! Я считаю, что тихо.
— Чего засомневался?
— Да так. — Игорь потерся щекою о плечо. — Не знаю, как было раньше, поэтому и засомневался.
— Ладно. Если кто-то будет обижать — скажи мне.
— Вряд ли кто будет, не тревожься. А если будет, то я сам постараюсь разобраться.
Через десять минут Бобылев, оставшись вдвоем с Пыхтиным, разглядывавшим неровно затянувшуюся, полученную в квартире Овчинникова рану, спросил:
— Ну как тебе, Леха, мой корефан?
— Не нравится.
— Чего? Почему?
— Не знаю почему, но не нравится, и все.
— Факты! Факты на стол! А без фактов это — голые эмоции. Не хочется только ради одних голых всхлипов перегрызать человеку горло. Перегрызешь, а потом окажется — ошибся. Тем более не хочется, что я этому человеку обязан.
— Ты прав, Юра, — сказал Пыхтин. — Посмотрим, какой он окажется в деле, и все сразу окажется ясно.
С возвращением Бобылева группа начала готовиться к операции — надо было отработать налет до мелочей. Где будет все происходить, Игорю не говорили. Пыхтин теперь виделся с Лизкой Фирсовой каждый день — она приезжала к нему с помолодевшим взглядом, — от восторга глаза у нее становились совсем детскими, влажнели преданно, Лизка была готова бежать за Пыхтиным куда угодно. Много рассказывала о своем дяде, работавшем когда-то в партийных органах, о вещих снах прошлого, в которых она видела многие знакомые лица, в том числе и Лешки Пыхтина, хотя он совсем не был человеком прошлого…
Под Лизкины рассказы он часто вспоминал свое детство и крепко притискивал к себе плотное, коряво сбитое Лизкино тело, бормотал что-то невнятно и благодарно.
— А где сейчас твой дядя? — спросил он как-то Лизку.
— Не знаю. — Та неопределенно дернула одним плечом и склонила голову набок, словно подбитая птица.
— Что значит, не знаю? — Пыхтин нахмурился. — Он что, сквозь землю провалился?
— Да, именно провалился… Сквозь землю.
— Как это произошло?
— Очень просто. Уехал в Москву и пропал. Домой не вернулся. Искали, искали его — не нашли. Я считаю: его убрал пятнистый, как нежелательного свидетеля своего прошлого.
— Неужто этот пряник на такое способен?
— Еще как способен. Просто его никто не знает. Это — страшный человек.
В чем-то речи Лизкины были неприятны Пыхтину, он не мог понять, чем именно неприятны, и старался прервать их, увести разговор в сторону, сменить тему. Лизка это засекала, хихикала, глядя на Пыхтина:
— Что, чувствуешь в Горбачеве родственную душу?
— Да ты чего, Элизабетт! Сравни, кто Горбачев и кто я?
— Да ты на восемьдесят голов выше его.
— Ладно, Элизабетт, об этом позже… Скажи лучше, кто из сотрудников бухгалтерии имеет агрессивный характер?
— Главбухша, — не задумываясь отвечала Лизка. — Такая ондатра — у!
— Это понятно. Не иметь агрессивного характера — значит, никогда не бывать главбухом.
Пыхтину важно было понять, кто есть кто на Лизкиной работе, кто захочет спасти в пиковой ситуации мешок с деньгами, а кто предпочтет отсидеться под столом. Каждый агрессивный человек — это лишние патроны, которые надо брать с собой, а расчет по боеприпасам должен быть точным.
— А подружка твоя?
— С которой я люблю чаевничать? Бухгалтерша Инка, которая на мужской лад просит называть ее бухгалтером? Очень кроткое существо. В жизни никого не обидела. Ни разу. Она на это просто не способна.
Вечером в квартире Пыхтина раздался звонок в дверь. Пыхтин нахмурился, поднялся, отодвинул ногой в сторону стул, на котором сидел. У двери задержался, подумал, что для гостя, кем бы он ни был, хорошо держать на вешалке пистолет с патроном, загнанным в ствол, как-то беспомощно, зажато оглянулся на Лизку, — Лизка стесняла его действия, — развел руки, безмолвно говоря: «Я никого в гости не жду» — и спросил громко, жестким голосом:
— Кто?
— Это я, — послышался из-за двери невнятный голос, но Пыхтин, несмотря на невнятность и глухоту, узнал: Бобылев. Брови на его лице вскинулись, в глазах возникла тревога: чего старшому от него понадобилось? Он щелкнул замком, воскликнул радушно: — Вот те на! Совершенно нежданный гость!
— Хуже татарина, хочешь сказать? — Бобылев засмеялся.
— Лучше татарина. — Пыхтин посторонился, пропуская в квартиру старшого. — Входи, Юра!
Тот, не задерживаясь в прихожей, сразу проследовал на кухню, где со стаканом чая в руках сидела Лизка — нахмуренная, с конопушинами, ярко проступившими на тугощеком, будто отлитом из резины лице, с потным, круто выступающим лобиком, украшенном двумя рыжими бровками; увидев Бобылева, Лизка привстала на стуле и коротко поклонилась:
— Здрассте!
— Это и есть твоя Лизка? — с отчетливо проступившим в голосе недоверием спросил Бобылев.
Лизка поклонилась нежданному гостю вторично, так же коротко, почти не сгибая шеи, и поправила:
— Не Лизка, а Элизабетт.
— Кхех! — Бобылев покрутил головой, словно бы освобождаясь от чего-то смешного, застрявшего у него в голове. — Кхех! Вот тебе и образ матушки-царицы, всенародно признанной! — Он опустился на стул, где только что сидел Пыхтин. — Что ж, давай я тоже попью с тобою чаю.
— Это место Лешкино. — Лизка бесстрашно ткнула рукой в стул, на который уселся Бобылев.
— Ничего, Леха меня не заругает, — со смешком проговорил Бобылев, — мы с ним — братья. Верно, Леха?
— Верно, — хмуро подтвердил Пыхтин, почувствовал, что у него неожиданно пересохло горло, откашлялся в кулак.
— Ну, чем мы еще, кроме чая, занимаемся? — с улыбкой спросил Бобылев.
— Готовимся поступать в сельхозакадемию, — ответил Пыхтин.
— И свою учебную программу начнете изучать, естественно, с бухгалтерии?
— С нее, родимой. Бухгалтерия — это главное звено во всяком учебном заведении. — Неохотная улыбка тронула лицо Пыхтина и тут же исчезла, Бобылев глянул на него, тоже улыбнулся и у Пыхтина немного отлегло на душе: он боялся за Лизку.
Боялся Бобылева, боялся Шотоева и Рябого, боялся, что те сделают неаккуратное движение и чем-нибудь заденут, оскорбят Лизку, а та уже столько нахваталась в своей жизни, что запаса этого с лихвою хватит сразу на несколько бедолаг-неудачников, и боялся Пыхтин небезосновательно: Бобылев действительно приехал к нему, чтобы посмотреть на Лизку.
— Вот ты какая, — внимательно оглядев Лизку, произнес Бобылев бесцветным тоном.
— Какая? — с вызовом спросила Лизка.
— Элизабетт, одним словом. А то Леха прячет тебя от нас, прячет так, что даже завидно становится… — Бобылев вновь цепко, колюче, прищуренными глазами, не пропуская ни одной детали, оглядел Лизку.
Лизка покраснела, помотала перед собой ладошкой:
— Не надо так откровенно… Пожалуйста!
— Ты меня, Лизунь, как баба не интересуешь совершенно, — он покосился на Пыхтина, затем вновь перевел взгляд на Лизку, — это дела Лехины, а не мои. Я — специалист по другой части. Меня интересует другое: твоя полезность, что ты можешь нам дать, а не разные бабские прелести. — Он сделал рукой замысловатое движение, подмигнул Пыхтину.
Тот улыбался, стоя посреди кухни.
— Что еще умеешь делать?
— Умею наводить чистоту в бухгалтерии… Во всех комнатах без исключения. Нам даже ректор замечаний не делает.
— Это хорошо. А еще что умеешь?
— Еще умеет из дробовика по уткам палить, — добавил Пыхтин. — Может на охоте сазана дробью вверх пузом прямо в воде перевернуть.
— И — в уху! — неожиданно восторженно воскликнула Лизка.
— Любишь уху? — спросил Бобылев.
— Больше всего на свете. — Лизка жалобно глянула на Пыхтина и, опустив глаза, проговорила: — Даже больше копченых «ножек Буша».
С шумом отхлебнув чая из стакана, она вкусно почмокала губами, потом резким птичьим движением ухватила кубик сахара и с громким хрустом разжевала.
— Молоток женщина! — похвалил ее Бобылев. — Наш человек, раз к ухе неравнодушна. Ну а насчет дела, — он перевел цепкий холодный взгляд на Пыхтина, — насчет дела как? Дебет с кредитом сходится?
— Сходится, — бодрым тоном ответил Пыхтин. — Отрабатываем детали.
— Машину с деньгами будем брать на улице, — сказал Бобылев, — так решил наш многомудрый кавказец и, в общем-то, он прав — на улице это сделать проще, меньше народу будет приставать с советами… Вариант бухгалтерии — запасной. Но все равно его надо отработать так, чтобы комар носа не подточил…
— Мда, главное, чтобы костюмчик сидел хорошо, а кто его носит — неважно. — Лизка вновь с шумом отхлебнула чая, громко разгрызла кубик сахара.
— Правильно, шляпу на голову и — напшут! — Пыхтин засмеялся, принес из комнаты стул, уселся между Лизкой и Бобылевым, словно бы хотел уберечь свою подружку от боли, которую мог причинить гость, расстелил на столе несколько выдранных из ученической тетради листов. — Вот тебе, Юра, карта академии… Вот план первого этажа, где находится бухгалтерия, вот план самой бухгалтерии, вот план подъезда к главному входу, вот план проулка для отступления…
Бобылев несколько раз одобрительно наклонил голову, он любил, когда к операции готовились основательно, рябые щеки его подобрались, покрылись легкой живой розовиной, и он требовательно постучал пальцем по столу:
— Еще надо бы план трассы на полкилометра в одну сторону и на полкилометра в другую… Это есть?
— И это есть, — сказал Пыхтин.
Когда закончили корпеть над бумажками, время было уже позднее, тугая ночная чернота вдавливалась в окно, за стеклами шумел ветер, шел мелкий, холодный, очень противный дождь. Пыхтин вышел проводить гостя.
— С чего это наш Расул Гамзатов решил остановиться на уличном варианте операции? — спросил он у Бобылева. — Неужели это лучше варианта под крышей?
— Считает его более безопасным.
— А если какая-нибудь шальная милиция нагрянет? Наряд, патрульная машина, подвыпившие участковые, возвращающиеся из ресторана, или кто-нибудь еще? Мало ли какая бяка окажется на улице?
— А если кирпич на голову с крыши упадет?
— Тоже верно, — пробормотал Пыхтин неуверенно, — ворона на шляпу кусок дерьма уронит, собака за ногу укусит… Все верно.
— Если налетят шальные мусора — будем отбиваться. Но мусора ныне, сам знаешь, уже не те, что были пять лет назад. Пылу у них поубавилось, жадности прибавилось. Ты в курсе, что у нашего кавказца один мент на прочном приколе сидит?
— В курсе. Мы же только что по его наводке убрали свидетелей.
— Так что милицию скоро тоже приватизируют. Проблем тогда у нас совсем не будет. Рябой уже знаки приготовил. Насчет объезда справа, снижения скорости, «стоп» и «кирпич»… Полный набор.
План налета на машину с кассой был очень прост, Шотоев вообще считал: чем проще — тем лучше. На подъезде к сельхозакадемии орзанизовать небольшие земляные работы — прокладку телефонного кабеля, например, — малость раздолбать ломами асфальт и выставить пару знаков, «Стоп» и «Объезд справа», дорога там уходит в небольшую аллею, машина в нее протискивается еле-еле, идет, царапаясь боками за стволы деревьев… Там и атаковать золотой автомобиль. Водителя с кассиршей, если будут сопротивляться, — прикончить, мешки перебросить в свои машины и исчезнуть… Раствориться в пространстве прежде, чем кто-то задудит в дуду и поднимет тревогу.
— Кассиршу, значит, того? — Пыхтин провел указательным пальцем по кадыку.
— Того, если будет брыкаться, — подтвердил Бобылев. — Оставлять никого нельзя.
«Элизабетт будет огорчена, — спокойно, совершенно отвлеченно, будто и не был знаком с Лизкой, отметил Пыхтин, — к кассирше она питает нежные бабьи чувства… Как зовут эту корову Еремеевну?» Память услужливо подсказала: «Нинель Ивановна». Один раз Пыхтин видел ее, пришел к Лизке и столкнулся с низкорослой плотнобедрой женщиной, чья голова была украшена мелкой шестимесячной завивкой, а взгляд томных глаз был по-девически жеманен, чувствовалось, что коротконожка эта немало попрыгала в своей жизни из одной кровати в другую. Но теперь все — отпрыгалась коза!
Бобылев отбил в сторону окурок, выпустил из ноздрей остатки дыма и мрачно предупредил Пыхтина:
— Не вздумай кого-нибудь из этой команды жалеть. Если пожалеешь, тогда я тебе не позавидую.
Тон, которым Бобылев произнес эти слова, был обычным, глухим, почти деревянным, но Пыхтин вдруг почувствовал, как удушливый ужас больно толкнулся ему в сердце, сбил ровное биение, в горле захлюпало что-то сырое, теплое. Он не ответил Бобылеву.
Тот сел в машину, за рулем которой находился Федорчук, — гонщик все это время терпеливо ждал Бобылева в автомобиле, никуда не отходил, — и, не прощаясь с Пыхтиным, уехал.
Некоторое время Пыхтин стоял во дворе, принюхиваясь к острому, вонькому духу, оставленному машиной, усиленному дождевой мокретью, пропитавшей все вокруг, прислушиваясь к сочному чавканью шагов на улице, — народ не сидел дома даже в этот противный дождь, — потом с насупленным видом двинулся к себе, тяжело одолевая ступеньки и прислушиваясь к нездоровому сбивчивому стуку, раздающемуся у него в ушах.
«Нинель Ивановна… Нинель Ивановна… Хрен с ней, она того и заслуживает, ей давно надо засунуть голову под микитки, — размышлял он обеспокоенно, — такие бабы только воздух да продукты портят, важно, чтобы с Элизабеткой ничего не произошло. Но… Но если кто-то тронет Лизку — я никого не пощажу. Ни Бобылева, ни этого самого… которого Юрка Расулом Гамзатовым зовет».
Бобылев же, сидя рядом с Федорчуком, ловко крутящим баранку, думал о том же: «И чего этот плесневелый кусок булки приглянулся Лехе, убей бог, не пойму. Загадка! Ни кожи, ни рожи, ни талии, ни длинных ног. Одна конопатость на лице, да репчатые трещины на пятках… Вот дурак Леха! Задание-то было совсем другое — пощупать бухгалтерию, найти там девочку посговорчивее, выведать что нужно, но ни в коем случае не подпускать ее к себе. А на деле что вышло? Следующее амурное задание Лехе будет по части налоговой инспекции — там тоже надо найти девочку… Что, если он и это задание выполнит так же? Приблизит к себе деваху. Будет облизывать ее, словно банку из-под меда… Тьфу! Не-ет, с этим делом надо кончать, это никуда не годится. И Лизке этой… Элизабетте, — один уголок рта у Бобылева брезгливо пополз вниз, — известный конец уготован… Не тот, что с яблоками в мешочке».
— О чем думает шеф? — поинтересовался Федорчук, лихо, почти впритирку к помятому облупленному боку обходя трамвай и срезая кусок рельсового пути прямо перед носом этого древнего чудища. — Э?
— Ни о чем! — резко произнес Бобылев.
— Так уж и ни о чем? — не обращая внимания на резкость, проговорил водитель.
— Так уж и ни о чем, — голос у Бобылева неожиданно помягчел…
В это время речь о Бобылеве шла и в кабинете, при упоминании о котором Бобылев мигом прикусывал язык — у подполковника Головкова.
К нему зашел Ерохов — мрачноватый, чисто выбритый, пахнущий хорошим одеколоном. Три традиционные гвоздики, — лазить в чужие розарии он больше не рисковал, — Ерохов воткнул в вазу, стоявшую на блистающем лаком новеньком столе Жанны (Жанна завтра объявится, увидит цветы и поймет, откуда они) и с чувством отменно выполненного личного долга проследовал в кабинет начальства.
— Неожиданная новость, Леонид Петрович, — проговорил он хмуро, — мы тут решили поинтересоваться отпечатаками пальцев клиента, который лежал в бывшей партийной больнице… И знаете, что оказалось? Эти же пальчики отпечатались и на видеокассете с мультфильмами «Ну, погоди!», валявшейся на полу в квартире Попондопуло.
— Фью-ю-ють, — невольно присвистнул подполковник. — Ничего себе археологические раскопочки!
Про себя же в очередной раз похвалил Игоря Иванова — как же он все-таки точно попал… В десяточку! Не сдержавшись, подполковник потер руки: вот она, очередная полоса на шкуре зебры — светлая.
— С другой стороны, товарищ подполковник, мы вышли на Ивдель, на зону, где сидел этот «отпечаточник». Он был очень дружен с мастером мощного ножевого удара, тот считал «отпечаточника» лучшим своим учеником.
— Как фамилия «отпечаточника»?
— Бобылев. Все данные на него у нас есть… Может, возьмем, товарищ подполковник?
Головков вновь вспомнил Игоря Иванова, успешно внедрившегося в эту пирамиду, и отрицательно покачал головой:
— Рано.
— Не упустим, товарищ подполковник? — Ерохов опасливо выгнул одну бровь, глянул на начальника скошенным взглядом. — Вдруг уйдет банда?
— Не упустим, — твердо проговорил Ерохов, вздохнул зажато, думая о чем-то своем, далеком, неведомом майору Ерохову, едва справляясь с собственной болью и хлябями, обосновавшимися в его организме, — не должны упустить, Ерохов. Если бы мы знали всех, всю эту компанию — можно было бы цеплять браслеты на запястья, но мы-то всех не знаем, только Пыхтина и Бобылева. Остальные уйдут. А их может оказаться и десять человек, и пятнадцать…
Подполковник пошире раздвинул занавеску на окне. Осень хоть и стронулась с места под натиском зимы и уступила часть своих позиций, но не настолько, чтобы исчезнуть, — зима потеснила ее немного и выдохлась, она скоро возьмет свое — природа была унылой, примятой, небо темным, дымным, будто в войну, от замерших деревьев исходила слепая печаль.
Дул ветер. В окоеме окна была видна растрепанная, не ко времени разбуженная сонная ворона, беспорядочно размахивающая крыльями, она пыталась одолеть поток ветра, но все попытки были пустыми, ворона стояла на одном месте. К гнезду своему она была не в силах пробиться, кувыркалась, будто тряпка, разевала рот, пытаясь позвать на помощь, но ветер засовывал крик обратно, ворона мотала головой и ничего не могла поделать: ветер был сильнее ее.
«Так и мы, — подумал с горькой насмешкой подполковник, — ничего не можем поделать, мотаем головой, словно эта ворона, и разводим руки в стороны. Мафия сильнее нас. Даже обычные бандиты, и те сильнее — и вооружены лучше и оснащены… А мы как ворона — даже с ветром справиться не можем».
Он оглянулся. Ерохов тоже смотрел в окно, на ворону.
— Нравится, майор?
— Нет, — Ерохов качнул круглой головой, вздохнул. — И смешно это и грустно.
— Вот именно — и смешно и грустно. Но вернемся к нашим баранам. Наблюдение, насколько возможно, — продолжить.
— К сожалению, товарищ подполковник, наши желания превышают наши возможности.
— Я не требую невыполнимого, — тихо проговорил Головков.

Глава двадцать первая

Лизку пора было убирать, в этом Бобылев был уверен твердо, — пока она нигде ничего не сболтнула, не то ведь женщины — существа, которые язык за зубами не умеют держать, а уж такой человек, как Элизабетт, — тем более.
Он пришел к Шотоеву, закрыл за собою дверь и, обойдя вылезающую, с залысинами в распахе ног шкуру стороной, сел на стул, произнес только одно слово, холодное, скрипучее, будто обледенелый на зимнем ветру пенек:
— Пора!
Шотоев все понял, привычно откинулся в мягком кресле.
— С Пыхтиным проблемы будут?
— Не думаю. Не дурак же он, в конце концов. Да и сук, на котором сидит, пилить не будет.
— Тогда — вперед! — скомандовал Шотоев. — Кого возьмешь с собой?
— Скорее всего, Федорчука. Он за рулем, я — на подхвате. — Бобылев подергал уголками рта. — Отправимся на осенний пикник, там и поставим точки над «ё».
— Может, мне присоединиться к вам? — спросил Шотоев нерешительным тоном, на лице его возникло что-то сомневающееся, в следующий миг он справился со всеми сомнениями и махнул рукой: — Ладно, действуйте без меня.
Бобылев послушно поднялся со стула.
— Вот что еще, Султан… Если можно, отправь куда-нибудь на пару дней Пыхтина.
— Нет проблем. Мне давно надо послать человека в Джубгу. Там продается дом на берегу моря, его надо приобрести. Будет наша летняя резиденция. Свою зону отдыха организуем.
— Это никогда не помешает. Закуток, где можно отдышаться, в любую минуту может понадобиться.
— Еще, Юра, имей в виду следующее, — Шотоев поднял указательный палец, жест был учительским, назидательным, — у нас, мусульман, верных исламу, простых убийств не бывает, — почти всегда со смыслом. Обычно убивают в сердце либо в рот. В рот потому, что язык опасен, в сердце затем, что оно нарушило один из законов ислама… Все просто.
— Ну, воры в законе тоже рекомендуют у убитых, которые могут стать свидетелями, вырезать глаз, чтобы они не могли дать показаний. Есть и друние примочки.
— Это хорошо. Традиции надо соблюдать. — Шотоев поднялся с кресла, потянулся. — Действуй, Юра.
Пыхтин был отправлен в Джубгу вместе с Кежей прямо из особняка, без заезда домой — так велел Шотоев, — Пыхтин не сумел пересечься с Лизкой, не успел предупредить, что отбывает на пару дней в «командировку», — и Бобылев наутро поехал к Лизке домой.
Адрес, где живет Лизка, у него имелся. Поднявшись на ее этаж, подивился чистоте и прибранности лестничной площадки, одобрительно щелкнул языком и нажал пальцем на облезлую пуговку звонка.
— Кто там? — послышался из-за двери хриплый Лизкин голос.
— Это я! Юра! От Леши Пыхтина. За вами приехал.
С двери с грохотом соскочила внушительная цепочка, по-волчьи громко клацнул несмазанный замок, и в щели обозначилось опухшее Лизкино лицо — вчера, видать, она здорово поддала.
— А куда он сам запропастился, Лешенька-то? Что-то я его потеряла.
— Уехал в горы. Сегодня у нас в горах пикник. Леха отправился еще вчера — подготовить то, подготовить сё, дров нарубить, охотничий домик прибрать…
— А где он ночевал?
— В охотничьем домике и ночевал, больше негде, на улице сейчас ночевать нельзя.
Лизка распахнула дверь пошире.
— Вы проходите, проходите… Я сейчас умоюсь, переоденусь, и мы поедем, ладно?
Бобылев боком протиснулся в дверь, в крохотной прихожей снял с себя куртку, повесил на дюралевый узорчатый рожок, пригладил волосы. Глянул в зеркало, на мгновение засек привычную угрюмость собственного изображения, поморщился.
— А чего он мне не сообщил, что уезжает в горы? — прокричала из комнаты Лизка. Она одевалась.
— Не успел.
— Ладно, — Лизка коротко, очень заразительно засмеялась, — в горах я ему покажу. Покажу-у… Что значит, не успел? В других случаях успевает, а тут нет.
«Правильно, пора показать ему, где раки зимуют, — угрюмо подумал Бобылев, — пока рыбы тебя не сожрут. Либо горные зверьки… А они очень охочи до человечины. Обгладывают так, как даже муравьи обглодать не могут».
— Хотите кофе, Юра?
— Кофе не хочу. Давайте потерпим до гор, там все будет — и кофе, и ликеры, и наливка с пивом. И еды всякой — от пуза. Вчера туда целая машина ушла.
Одевалась Лизка долго. Женщины вообще копуши, что красивые, что некрасивые — все одинаковы. У некрасивой наряды и покраска губ времени, наверное, съедает больше, чем у красивой: дурнушке привести себя в порядок ведь сложнее…
Бобылев терпеливо ждал. Сидел на кухне, посасывал сигаретку, сжимал кулаки, окорачивая странное нетерпение, злым клубом поднимающееся внутри, и ждал. Ждать ему всегда помогали охотничьи навыки, когда надо затаиться, стать мертвым, слиться с окружающей средой и — ждать, ждать, ждать… Но тут-то не охота, тут свосем другое.
Наконец Лизка выглянула из комнаты, помотала перед собой ладошкой, потом заглянула в нее, будто в зеркало. Это был забавный жест, Лизка вообще состояла из многих забавных жестов. Бобылев прищурился, произнес мрачным тоном:
— Для пикника вполне, вполне. — Он поспешно, не боясь обжечься, загасил окурок пальцами, поднялся. — Готова?
— Осталось еще чуть. — Лизка нырнула в ванную комнату. Бобылев успел засечь, что ванна в ней совсем крохотная, сидячая, больше похожая на унитаз, чем на ванну, вспомнил, что у Лизки есть ребенок, пошарил взглядом по квартире, стараясь засечь его следы.
Следов не было.
— А где же беби? — поинтересовался он, когда Лизка, густо напомаженная, выскочила из ванной. — Мне Леха говорил, что у тебя есть ребенок…
— Есть. — Лизка беспечно махнула ладошкой. — Он сейчас у матери.
— Следов тут, я смотрю, никаких, — Бобылев обвел рукой вокруг себя, — ребенком что-то совсем не пахнет.
— Из меня плохая мать, — просто и очень искренне произнесла Лизка, — вот и боюсь воспитать своего Мишку как-то не так, кособоко… Поэтому мать сына мне не доверяет.
В дверь раздался звонок — мелодичный, приятный, напоминающий игру электрооргана. Бобылев вскинулся:
— Кто это?
— Если бы я это знала. — Лизка дернула маленьким округлым плечом и шагнула к двери. Не спрашивая, кто пожаловал, открыла и радостно взмахнула руками: — Инка!
На пороге стояла бухгалтерша Инна, рыжая как огонь, круглоглазая, щекастая, в отличие от своей коротконогой подружки, ногастая, будто топ-модель, спрыгнувшая с журнальной обложки. Бобылев раздосадованно покусал зубами нижнюю губу: появление Инки никак не входило в его планы. Сдерживая себя, заскользил безразличным взглядом по недорогому, но опрятному убранству кухни, начал помыкивать нехитрую мелодию, пришедшую на ум.
Инка стрельнула глазами в кухню, поклонилась Бобылеву:
— Доброго здоровья!
— И вам не хворать, — вежливо, не похоже на себе ответил Бобылев.
— Мы, Иннуль, понимаешь… мы на пикник уезжаем. В горы.
— В горах, поди, холодно. — Инна зябко поежилась, но в глазах ее возникла такая зависть, такое желание присоединиться к компании, что Лизка не выдержала, оглянулась на Бобылева, встретила холодный ответный взгляд и не стала задавать вопросы, погладила Инну по плечу:
— Извини, Иннуль, не получается.
— Потеплее оденься, — разочарованным голосом посоветовала Инна, с лица ее сползло оживленное выражение, в глазах мелькнуло что-то угасшее, почти старушечье.
Лизка начала что-то сочинять, но ни слов, ни соображения у нее не хватило, она поперхнулась и умолкла. Потом, одолевая себя, выпрямилась, повела головой в сторону Бобылева:
— Познакомься, Иннуль — это Юра, Лешин приятель.
Инна, вытянув готовно руку, стремительно прошла в кухню, Бобылев поспешно поднялся, недовольно отметил про себя, что сделал это слишком прытко, отметил и другое: Инна была на полголовы выше его. Впрочем, до женского пола Бобылев был не очень охоч и этот факт не зацепил его совсем.
— В следующий раз мы поедем все вместе, — пообещал он. — Обязательно. А в этот раз не получается. Все! Мы поехали!
— Вот видишь, Иннуль, все, — с сожалением проговорила Лизка, разом подчиняясь Бобылеву, — мы поехали!
На улице она окончательно распрощалась с подружкой, бормоча что-то виноватое, Бобылев мрачно кивнул и забрался на переднее сиденье жигуленка, шевельнулся, устраиваясь поудобнее, Федорчук скосил на него глаза, но ничего не сказал.
— Принимай кралю, — проговорил Бобылев, открыл бардачок машины. В бардачке лежали две гранаты, нож и пистолет — на случай непредвиденных обстоятельств. А может, напротив, предвиденных…Федорчук глянул в боковое зеркальце на Лизку, которая хоть и распрощалась с Инной, но разбежаться никак не могла.
— Это котрая маленькая, задастенькая?
— Она самая.
— Что, Леха получше не мог подобрать?
— Тебе что, с нею детей рожать? Другие в бухгалтерии не водятся.
Лизка с маху плюхнулась на заднее сиденье, громко хлопнула дверью.
— Не разломайте мне машину, мадам! — попросил Федорчук.
Удивленно глянув на него, Лизка открыла дверь и очень аккуратно, с тихим масляным стуком, показывая, что с машиной она может обращаться по-всякому, закрыла.
— Так?
Вместо ответа Федорчук недовольно покрутил головой и с места взял вторую скорость, он любил трогаться на второй, резко давя на педаль газа, — получилось, как на автогонках, и тут же, выбив из мотора возмущенное рычание, перешел на третью, снова резко нажал на газ.
— Нам до наших гор далеко ехать? — спросила Лизка.
— Не очень. Примерно час, — ответил Бобылев и, заскрипев пружинами, вжался спиной в сиденье.
Ощущение досады, промаха, которое он испытал, увидев, что на пороге Лизкиной квартиры появилась бухгалтерша, не проходило, и от этого Бобылев не мог выровнять свое настроение, стискивал зубы зло, слыша, как сзади беспечно болтает Лизка, Федорчук, втянутый в разговор, уже смеется беспечно и даже обрадованно. «Дур-рак», — Бобылев раздраженно отвернулся к окну, начал внимательно, будто владел всеми этими просторами, рассматривать зеленые, в нежном молочном покрове озимых поля, перелопаченные, вывернутые наизнанку отвалы жирной фиолетовой земли, колючие стерни скошенного хлеба, вид у Бобылева был такой, будто он прикидывал, где что можно посадить, лицо посерело и сделалось еще более рябым.
Вскоре по курсу, как принято говорить у моряков, словно бы возникнув из ничего, из осенней папиросной наволочи, вытаяли прозрачные горы, целая гряда, обозначившись один раз, они больше не пропадали, — начали наползать на машину.
— Вот они, горы-то, — запоздало ахнула Лизка, захлопала в ладони.
«Шалава. Тупая шалава», — не замедлил мысленно отреагировать на хлопки Бобылев. Внешне это никак не проявилось — он восседал на переднем сиденье, будто обычный дяденька-пассажир, малость ошалелый от дороги, автомобильного гуда, картин, возникающих в пространстве, прикрытого осенней дымкой; крутил дяденька головой, крутил и устал — его потянуло в сон, он сник, побледнел, глаза сделались тусклыми… Но внутри не утихал недобрый огонь, он то разгорался, подстегнутый каким-нибудь неудачным Лизкиным высказыванием, то гаснул, — до следующих Лизкиных слов и под спиной Бобылева вновь зло скрипели пружины.
«Ладно, кукарекать тебе осталось недолго, максимум полчаса… Ну, может, час. Это как решит Шотоев. У богатых ведь — свои причуды, их не всегда поймешь. Зачем ехать в горы, тратить дорогой бензин, когда Лизке можно было свернуть шею в городе и спустить в канализационный люк. Крысам на съедение. И проще, и надежнее, и дешевле. Но не-ет, захотелось ему разных опусов, мармелада с селедкой». — Он не понимал Шотоева и от этого злился. Злился еще и потому, что вообще не всегда понимал кавказца и во мрногих случаях поступил бы иначе, чем он.
«Похоже, не за горами день, когда с чеченцем придется распрощаться, — неожиданно возникла у него в голове мысль. — Дорога после развилки пойдет в разные стороны, сыны Кавказа пойдут влево, а мы вправо, либо наоборот…»
Так, в мрачных размышлениях доехали до дубового леска, окаймляющего задымленный горный кряж, свернули с дороги, перескочили через канаву, специально забитую щебнем, чтобы могли переезжать легковушки, и по едва примятой, с сухой, поникшей полоской травы колее углубились в лес.
Проехали немного — посреди колеи вырос замшелый каменный рог, поднимающийся на высоту деревьев, на макушке его росло несколько тонких хилых березок.
— О! Памятник фал-лосу! — воскликнула Лизка.
— Чему, чему? — недоуменно воскликнул Федорчук.
— Ну, это самое. — Лизка смутилась, поняла, что брякнула не то. Помялась, соображая, как бы поточнее, без мата высказаться. Если бы здесь находился Пыхтин, она бы произнесла нужное слово, совершенно не задумываясь, приличное оно или нет, она бы находилась под прикрытием Лехи, а здесь надо думать, как бы не уронить «девичье достоинство». — Ну, это самое, — помотала в воздухе ладошкой, словно бы обожглась о горячий чайник. — Памятник мужской силе.
— А-а-а, — неопределенно протянул Федорчук, соображая и что-то прикидывая про себя, аккуратно объехал «памятник мужской силе» слева, спустился в узкий каменистый ложок, нажал на педаль газа, и жигуленок покорно и легко, будто птица, взлетел на довольно крутой взлобок, оттуда тихо соскользнул вниз.
— Во дорога! — восхищенно пробормотала Лизка. — По горам, по долам, нынче здесь, завтра там.
Бобылев вновь налился серой злостью.
Минут через пять они остановились на каменистой круглой поляне, посреди которой горел высокий жаркий костер. Около огня на аккуратно обпиленном чурбачке сидел Шотоев, наряженный в джинсовый костюм, и подбрасывал в костер сухие сосновые ветки с прочной коричневой хвоей, те вспыхивали ярко и звучно, будто порох, трещали, выбрасывая в воздух яркое искорье, и Шотоев улыбаясь ловко уклонялся от жарких языков, норовящих лизнуть его, вскрикивал с нервным хохотком:
— Но-но-но!
Из раскрытых дверей синего «жигуля» доносилась печальная музыка, будто кто-то с кем-то прощался и не мог сдержать слез. Метрах в пяти от костра на плоском широком камне была расстелена чистая клетчатая скатерть. На ней стояло несколько бутылок с незнакомой водкой. Такую Лизка никогда не видела: на бутылках золотом поблескивала этикетка «На троих»; рядом красовались десятка полтора бутылок с вином.
Лизка выскочила из машины, уперлась кулаками в бока и произнесла зычно и многозначительно:
— Ого!
Шотоев покосился на нее, раздвинул губы в сожалеющей улыбке, подкинул в огонь пару веток, искры взвихрились, уносясь в небо, несколько золотых огоньков сумели забраться высоко… Лизка проводила их глазами.
— Это наши звезды, — проговорил Шотоев усмехаясь.
А Лизка уже подхватила со скатерти одну водочную бутылку, шевеля губами, прочитала надпись на этикетке, качнула головой, словно бы не верила тому, что видела, потом прочитала надпись вслух, поставила бутылку на скатерть и, угадав в Шотоеве старшего, спросила неожиданно строго:
— А где мой Леша?
Шотоев даже головы не повернул в ее сторону, подкинул еще пару веток в костер, Федорчук же, первым делом сунувшийся к огню и опустивший озябшие руки прямо в пламя, не замедлил отозваться:
— Скоро будет. Уехал еду кое-какую забрать.
— Да еды тут ого сколько! — Лизка провела ладонью над головой. — Двое суток есть нужно.
Она была права. За батареей бутылок, на большом листе фанеры крутой горкой громоздились разные промасленные свертки, полиэтиленовые пакеты и кульки, из старой рваной газеты выглядывали несколько кругов копченой колбасы, отдельно в стороне лежала аккуратная головка сыра, похожая на крохотное ласковое солнышко. Лизка зачарованно остановила на солнышке свой взор, будто никогда не видела цельных головок сыра, прошептала восхищенно: «Это надо же! Ни одной скибочки не отрезано!»
В обычной оберточной бумаге земляного цвета гнездилось беремя зелени: лук, петрушка, киндза, сочный душистый тархун. Зелень Лизка любила, одобрительно качнула головой: зелень — это хорошо, не удержавшись, звонко хлопнула ладонью о ладонь, потерла их ожесточенно, по-мужски.
В ней было много чего мужского, в Лизке Фирсовой, довольно вольно чувствовавшей себя на этой поляне, не ощущающей опасности, исходящей от Шотоева, так и не поднявшегося от огня, чтобы поздороваться, исходящей и от Бобылева, вдруг с задумчивым видом взявшегося за нож.
Бобылев выдернул из драной газеты круг колбасы, ловким движением отсек веревку с перетянутым твердым пупком, отрезал себе кусок и круг бросил на скатерть.
— Юра, а когда мой Леша приедет? — обратилась к нему Лизка, жалобно сморщила лицо.
Шотоев не замедлил отметить слова «мой Леша», приподнялся над костром и стряхнул в огонь сор с брюк, хмыкнул пренебрежительно и одновременно с неожиданной завистью: вон как нежно прозвучали два простых слова «мой Леша». В нем имелась та самая черта, что была способна из зависти послать близкого товарища на эшафот либо вывести его с обычной дубиной против закованного в сталь воина, вооруженного мечом; Шотоев, у которого женщин было много, и все красивые, неожиданно позавидовал Пыхтину… Позавидовал, что тот обладает этой неказистой низкозадой бабенкой с омужиченным лицом, с шипением втянул в себя воздух, еще раз стряхнул с брюк хвоинки, рыжие остья, чешуйки коры…
— Тебе же сказали — жди! — Бобылев грубо повысил голос. — Скоро приедет твой Лешка, никуда не денется!
Он не понимал, зачем Шотоеву весь этот маскарад, куда проще было бы удавить Лизку в городе… Раздраженный, он поманил Федорчука к себе пальцем. Тот нехотя оторвался от костра.
— Давай-ка фанеру с едой пристроим на камень… Еще сыр надо порезать, колбасу, хлеб, копченых курей разломить. На все про все у нас десять минут.
В десять минут уложились.
С другой стороны, в действиях Шотоева было разумное начало: в городе с убитой Лизкой надо было еще возиться, что могли засечь нежелательные глаза, а здесь она добровольно прибыла на плаху, к могиле… И никаких понуканий!
— Ну что, закусим, чем аллах нас облагодетольствовал. — Из пятилитровой канистры Шотоев плеснул себе на руки воды, вытер бумажным полотенцем, влажный кусок бумаги бросил в костер. — Аллах велик, он дает нам еду, а это… — он подхватил со скатерти бутылку водки, — это не от Аллаха, это от нечистой силы.
Лизка заинтересованно посмотрела на Шотоева, он ей понравился. И странное дело, неказистая, некрасивая Лизка понравилась ему. Что-то в ней было — бесовское, скажем так, жил в Лизке, существовал, привлекая внимание мужиков, какой-то живчик, имелся изюм, Шотоев этот изюм сразу почувствовал, и Бобылев с удивлением отметил, что лицо у кавказца изменилось, посветлело, появилась в нем некая хмельная веселость, вот ведь как. Шотоев танцующей походкой подошел к Лизке и протянул руку:
— Султан. Но народ чаще зовет меня Сашей.
Лизка ответно сунула ладошку:
— Элизабетт.
Шотоев усмехнулся, широко провел рукой вокруг, показал пальцем на скатерть:
— Чувствуйте себя как дома, угощайтесь. И вообще. — распоряжайтесь едой… Вы будете по части еды, я — выпивки.
— Ладно, — неожиданно ломким детским баском произнесла Лизка. Глаза у нее разбежались — не часто она встречалась с таким обилием выпивки и закуски.
— Мужики, к столу! — пригласил Шотоев громко, затем уже вдогонку сделал царственный жест: — Прошу!
Федорчук, давно ожидавший этой команды, поспешно приблизился к скатерти, опустился перед ней на колени, Бобылев помедлил немного, словно бы ожидал второго приглашения, но приглашения не последовало, и он подошел к скатерти вразвалку, взял в руки пластмассовый стакан и сурово, жестко глянул на Шотоева:
— Слушай, а ведь мы когда-то договорились, что это дело у нас будет в завязке… А, Султан?
— Верно, — подтвердил Шотоев, — но нет правил без исключений. Сегодня у меня день рождения.
Бобылев удивленно приподнял брови и качнул головой, потом выдул из стакана какую-то соринку и попросил Федорчука:
— Плесни самую малость.
— Чего плеснуть, водки или вина?
— Водой баловаться грешно, налей, чего покрепче.
— Я тоже водки выпью, — сказала Лизка, сдернула со стопки пластмассовых стаканов один, провела пальцем внутри, словно бы проверяла, нет ли в нем дырок, и протянула Федорчуку: — А мне побольше… Мона? — спросила она на незнакомом наречии.
— Не мона, а нуна, — на том же незнакомом наречии ответил Федорчук и подмигнул Лизке.
— Когда же мой Лешенька появится? — вновь жалобно затянула та.
— Пару стаканов выпьешь, он и появится, — ответил Федорчук.
Лизка сморщила нос, проворно подхватила свой стакан, схлебнула чуточку с краю — стакан был полон, водка выдавилась из него линзой — Федорчук явно перестарался. Лизка замерла, вытянула голову и прислушалась к вкусу водки.
— А ничего напиток! Из настоящего хлеба сделан!
— Ну вот, за это и выпьем, — предложил Шотоев, — чтобы у нас все всегда было настоящим.
— За день рожденьица. — Федорчук потянулся к нему со стаканом.
Шотоев брезгливо поморщился, разом ставя между собой и водителем преграду:
— Потом, потом… — Повернулся к Лизке: — Ну-ка, покажи, как ты умеешь пить.
Лизка, чувствуя общее внимание, некий жар, ударивший ей в голову, — такой жар бывает только от софитов, направленных на сцену, на артиста, соящего перед зрителями, и одновременно ощущая странный счастливый подъем, вытерла ладошкой губы, неожиданно для себя подмигнула Шотоеву и, зацепив край пластмассового стакана зубами, резко запрокинула голову. Водка по всем законам должна была пролиться ей на лицо, слишком резким было движение, но водка не пролилась, даже одной капли не выплеснулось ни на щеки, ни на шею, гулко хлопнув, будто из тугого горлышка бутылки выбило пробку, водка пошла по назначению, прямо в Лизку, в обожженный Лизкин пищевод, опалила ей все внутри, вышибла слезы, но Лизка, словно бы почувствовав, что этим людям надо показать класс, бросила невесомый стакан на скатерть, схватила кусок колбасы и, притиснув его к носу, шумно затянулась мясным, с примесью чеснока, духом.
— Класс! — похвалил Шотоев. — Так даже мужики не умеют пить.
— Что мужики! — Лизка небрежно махнула ладошкой. — Одна слякоть.
Шотоев захохотал, отпил немного из своего стакана, самое чуть-чуть, поставил стакан на скатерть.
— А вы? — спросила Лизка. — Чего ж вы не до конца?
— Я за рулем, Элизабетт… Поэтому должен соответствовать правилам дорожного движения.
— А ты, Юра? — Лизка перевела взгляд на Бобылева. — Докажи, что ты мужик!
— Я пью очень мало, — мрачно пробормотал Бобылев. Он вообще бы предпочел не разговаривать с Лизкой, но не разговаривать было нельзя.
— Когда-то, на заре туманной юности, он перепил, обварил себе все внутри, поэтому его сейчас трясет от водки, — пояснил Шотоев.
— Это что же выходит, я одна буду пить? — воскликнула Лизка. — Первый раз вижу таких непьющих мужиков.
— Ну почему одна, — миролюбиво проговорил Шотоев, — мы тебе будем помогать. По мере возможности.
— Красиво как здесь, — Лизка, меняя тему, огляделась и восхищенно поцокала языком, — очень красиво!
В неярком, захламленном рваными небольшими облаками небе возникло колючее солнце, пробежалось по земле лучами, недалеко от пирующих, около старой замшелой скалы, вверх неожиданно взметнулась радуга; столб ее был плоским, лезвистым, он круто поднялся и исчез в недалекой, неподвижно повисшей в стоячем воздухе наволочи, рыжие и желтые листья, густо устилавшие землю, вспыхнули ярко и дорого, от них даже глазам сделалось больно, сочный губчатый мох, облепивший камни, потемнел, стал зеленым, хотя только что был угольно-черным, походил на большое чернильное пятно, неряшливо разлитое, застывшее на старых потрескавшихся валунах, березки радостно засветлели своими ровными стволами, откуда-то из глубины леса прилетели две крупные птицы, уселись неподалеку на каменья, словно бы хотели поучаствовать в застолье.
— Это что за вороны? — спросил у Бобылева Федорчук.
— Не вороны это, дурак, а сойки, — покосился на птиц знаток природы Бобылев, — из породы дятлов. А вообще — обычные попрошайки.
— Красивые, — восхищенным шепотом произнесла Лизка. Она разглядела и бензиновые разводы на грудках птиц, и белые косоугольнички на крыльях, оттененные строгими черными полосками, заметила даже утреннюю розовину в оперении, слабую на теле и усилившуюся, сделавшуюся густой на голове.
— Ворье! — глухо и зло произнес Бобылев. — Обычное ворье, а не птицы. На рыбалке воруют у рыбаков червей, на охоте у охотников патроны. Делают это специально.
— Как воруют патроны? — Лизка ужаснулась. — Они что, их едят?
— Если угостят — едят. — Бобылев усмехнулся. — Любят все блестящее, потому и таскают. А свежие латунные гильзы блестят, как новогодние игрушки. Цоп пару штук, потом еще пару — вот и обед. А охотнику, смотришь, уже и стрелять нечем.
— Это не охотники, а ротозеи, — поправил его Шотоев, — патроны в корзинке для куриных яиц носят.
— Ну, не все ротозеи, — возразил Бобылев, — со мной такое ни разу не случалось.
— А с другими было?
— С другими было.
— Я же говорю — ротозеи.
Лизка отломила кусок от булки, бросила сойкам: нате!
Те, испугавшись резкого движения, поспешно поднялись и, лавируя между березами, исчезли. Наверное, неподалеку отсюда у них находилось гнездо — старое, свитое еще прошлой весной, подарившее им две смены птенцов.
Вслед за исчезнувшими птицами исчезло и солнце. На землю словно бы наползло мрачное облако, сделалось серо, неуютно, сыро, осеннее золото угасло на глазах, природа оказалась на удивление неряшливой. Лизка, видя это, насупилась, на лице ее возникло обиженное выражение, словно бы ее обманули, глаза обесцветились, будто их залили слезы, и Лизка вновь потянулась к пластмассовому стакану — у нее было настроение выпить.
Пробормотала смущенно:
— То-то у меня с самого утра нос чесался. — Ткнулась стаканом к Шотоеву: — Плесни, красавец!
Она чувствовала, что заводится, появляется в ней жажда, которую невозможно утолить, костер этот можно только погасить, для чего потребуется несколько стаканов водки, выпитых подряд и Лизка, зная себя, заранее страшилась того, что могло произойти, страшилась опьянения и последующей головной боли, того мерзкого, тяжелого, что преследует всякого человека с похмелья, тупой боли, что обязательно свяжет мышцы, — и тем не менее не могла остановить себя.
Пока не напьется — не остановится. И плевать, что кругом незнакомые люди, что нет Лешки Пыхтина, это ее смущало меньше всего: приедет ее Леша и все поставит на свои места, со всеми разберется, а ее, если она напьется, засунет в машину и увезет в город. Леша — человек великодушный, красивый, огромный, непонятно, что он нашел в ней, но все-таки нашел…
Она гордо тряхнула головой, подставила пластмассовую емкость под водочную струйку — к ней, по команде Шотоева, тянулся бутылочным горлышком лихой драйвер Федорчук, улыбался широко, бездумно, косил глазами на поллитровку, словно бы боялся промахнуться.
— Лей, лей, не жалей, — пробормотала Лизка, подсовывая стакан под прозрачную нить, слабым ручейком выбивающуюся из бутылки.
Так, улыбаясь, Федорчук наполнил ей стакан до краев, потом, обрубая струю, подрезал ее снизу пальцем и, засунув палец в рот, вкусно почмокал:
— Лепота!
— Ну, кто со мной? — с вызовом воскликнула Лизка, сощурясь, глянула на Шотоева, тот поднял свой стакан, Лизка в ответ одобрительно наклонила голову, вновь лихо прикусила зубами край пластмассовой посудины, затянулась горьким духом водки и резко запрокинула голову.
Шотоев внимательно следил за ней: Лизка пила водку, как мужчина. Опустив стакан — пить в этот раз Шотоев не стал, — извлек из кармана джинсовой куртки кожаный кошелек, с сапожным скрипом развернул его.
— Элизабетт, тебе это самое нужно? — Он показал ей кошелек. В одном отсеке, за прозрачной слюдяной вставкой гнездились доллары, много сотенных бумажек, в другом отсеке находились родные деревянные — тоже сотенные.
— Я не знаю таких людей, которым не были бы нужны деньги, — сказала Лизка.
— Верно, таких людей нет. Но одни нуждаются в деньгах больше, другие меньше.
— Я нуждаюсь больше, — Лизка резко тряхнула головой, словно бы хотела убедить в этом кого-то, — не себя, а кого-то, кто вершит судьбы наши, но почему-то отсутствует у костра.
— Хочешь заработать? — Шотоев развернул кошелек, как книгу, чтобы Лизке все было видно, хотя ей и так все было видно, да и зрение у нее было без изъянов, — цепкое, как у кошки. — Поллимона деревянными?
— Лучше бы долларами, но на безрыбье можно и деревянными, — сказала Лизка.
Шотоев сложил кошелек, опустил его в широкий карман куртки.
— Пошли со мной!
— Куда?
— В кусты, — спокойно проговорил Шотоев ровным скучным тоном, словно бы речь шла о чем-то очень обычном, о покупке штока для шариковой ручки или пачки жевательной резинки. — Давно не имел женщину в кустах. Еще с армейской молодости. Очень захотелось.
— А Леша? — беспомощно, дрогнувшим голосом прогворила Лизка. — Как же Леша?
— Где ты видишь Лешу? — спросил Шотоев.
— Он должен сейчас приехать.
— Но пока не приехал. Мы успеем, — ласково произнес Шотоев.
Лизка бросила пустой стакан на скатерть.
— Сколько дашь?
— Поллимона, как и обещал.
Лизкино лицо расстроенно дернулось, внутри у нее происходила борьба, губы плаксиво задрожали. Шотоев со спокойной усмешкой смотрел на нее: ему действительно захотелось вспомнить солдатское прошлое, танцы-шманцы-обжиманцы на скамейках с податливыми дамочками, как правило, старше возрастом… В основном это были некрасивые, низкорослые, с расшлепанными пятками бабенки, очень они походили, все разом, вместе взятые, на Лизку Фирсову.
— Деревянными? — Губы у Лизки продолжали расстроено дрожать.
— Но не в долларах же. Полмиллиона долларов — это слишком жирно будет. Даже для такой красавицы, как ты.
Очень хотелось Лизке заработать денег и в ту же пору она боялась потерять Лешу Пыхтина — у этой сделки имелось ведь двое свидетелей: мрачный человек с мятым, будто попавшим под мешок с горохом лицом по имени Юра, и услужливый водитель с бегающими глазами. Она оглянулась на них беспомощно, потом перевела взгляд на Шотоева.
Тот все понял без слов.
— Не бойся, — сказал он, — мы их тоже повяжем. — Он стукнул рукой по карману, в котором находился кошелек. — Никто не проболтается.
— Ладно, — решительно произнесла Лизка, нагнувшись, подняла стакан, скатившийся на землю, налила себе водки, залпом выпила и сгорбленной, какой-то старушечьей усталой походкой двинулась в кусты.
Шотоев, бросив грозный взгляд на своих подопечных, вдруг победно, по-детски улыбнулся и зашагал следом.
— Ну и дела, — пробормотал Федорчук. Покрутил головой. — Так, глядишь, и нам достанется.
— Да, дадут. — Бобылев усмехнулся. — А потом еще добавят. — Брови на его лице встали углом: даже он, не привыкший ничему удивляться, был удивлен. — Ну и ну! Не могу понять Султана. — Он налил в стакан немного вина, отпил, почмокал губами, определяя его вкус: в бутылке находилось вино очень капризное, темное — «хванчкара», а скисает «хванчкара», как известно, очень быстро. Одобрительно мотнул головой. — А ничего винцо. Свежее!
— С другой стороны, чего с нею чикаться? — задумчиво произнес Федорчук. — Пером по горлу и — в каменную щель!
Бобылев выразительно посмотрел на него. Федорчук немедленно поднял руки:
— Все, молчу, молчу! Не мое это дело.
Минут через пятнадцать из кустов вышли Лизка и Шотоев. Лизка — смущенная, помятая, в косо сидевшей на ней юбке и также косо приклеенной к губам виноватой улыбкой, следом — хмурый недовольный Шотоев.
Первым делом Лизка ухватила бутылку с надписью «На троих», налила в стакан водки. Пообещала:
— Сейчас я так натрою, что всем чертям будет тошно.
— Кто-нибудь еще хочет комиссарского тела? — громко спросил Шотоев.
Лизка выпила водку, вытерла ладошкой рот, дохнула в нее — ей хотелось ощутить собственное тепло.
— За дополнительную, естественно, плату.
— Естественно, — подтвердил Шотоев.
Лизка хихикнула:
— Пикник есть пикник! Все удовольствия разрешены… Во! — Она хлопнула себя по груди. — Даже баба для исполнения мужских капризов имеется.
Шотоев дернул головой, будто его укололи чем-то острым, ему сделалось неприятно, он не ожидал услышать эти слова, отвел в строну взгляд.
— Я хочу! — громко заявил Федорчук и демонстративно, при всех расстегнул молнию на штанах. — Пошли, Элизабетт! Только не в те кусты, а в другие. У нас будет своя постель. — Федорчук коротко хохотнул и обхватил одной рукой Лизкины плечи.
— Идиот, — тихо проговорил Шотоев, снова дернул головой, словно артист Броневой в фильме «Семнадцать мгновений весны», перевел взгляд на Бобылева: — А ты, друг мой, смотрю, невесел что-то…
— А с чего, собственно, веселиться-то?
— Да ни с чего! Хватай от жизни по капле радости и все будет в порядке. Сшиб утку на охоте — радуйся, удачно перешел улицу в неположенном месте — радуйся, получил от меня три тысячи «зеленых» — ну чем не радость?
— Я думаю вот о чем… Кое-что с этой Лизкой я проворонил. — Бобылев с досадою крякнул, отер рукою шею. — Зевнул, как пятиклассник, спрятавшийся от учительницы в сортире покурить. Спрятался и не заметил, что в соседней кабинке сам директор школы сидит, курит.
— Безвыходных положений не бывает. Что случилось?
— Да девка одна засекла, когда я у Лизки был.
— Ну и что? Ты-то с ней, как я понял, не знаком… А раз не знаком, то шанс найти тебя в большом городе равен нулю.
— Я-то не знаком, но она знает Леху Пыхтина.
— Через Лизку? Они встречались раньше?
— Да. Вроде бы в бухгалтерии чай вместе пили. А теперь, когда Лизка исчезнет, эта баба первой помчится к мусорам с моими приметами, а потом на блюдечке сдаст им Афганца.
— Неприятно конечно… — Шотоев задумчиво пожевал губами, — но не смертельно и не так опасно, как ты считаешь.
— Что надо сделать, чтобы обезопаситься совсем?
— Съездить за ней в город и привезти сюда.
— Далеко. И времени в обрез. И адреса нет.
— Адрес даст Лизка.
— Верно. — Бобылев нервно и зло передернул плечами, ухватил за черенок саперную лопатку, лежавшую около скатерти, — ее Шотоев использовал вместо топора, рубил сучья, — приподнял и с силой всадил в землю. Та с вязким наждачным звуком вошла в перегной чуть ли не на всю глубину лезвия.
— А если бы камень попался? — укоризненно пробормотал Шотоев. — От лопатки бы осталась одна рогулька.
— Я умею видеть сквозь землю, — тихо проговорил Бобылев, мне видно, есть тут камни или нет? Так вот — камней нет.
— Что-то ты больно нервный стал.
— Станешь тут… Не только нервным станешь, а и лысым, седым, хромоногим, и рот будет, как у паралитика — на одну сторону…
В недалеких кустах послышались голоса — сделав свое дело, возвращалась сладкая парочка. Федорчук говорил громко, напористо, пытаясь в чем-то убедить Лизку, та сопротивлялась, потом умолкла, подбила несколько прелых сучьев, попавших под ногу. Вот они вышли из огненно-рыжих кустов, Шотоев достал из кармана кошелек. Отсчитал триста тысяч.
Лизка засекла сумму издали, спросила устало и пьяно:
— Чего так мало?
— А он — бракодел. — Шотоев повел подбородком в сторону Федорчука. — Дневные задания выполнчяет на пятьдесят процентов. Потому и плачу столько.
Мучительная работа мысли отразилась на Лизкином лице, она пыталась что-то сообразить, но сообразить до конца не могла, лоб ее украсила лесенка морщин. Не справившись с собою, Лизка махнула рукой:
— Не бракодел он, а… — Лизка показало Шотоеву согнутый палец, крючком вниз, — с висячим ходит.
— Элизабетт, скоро приедет Леха, — Шотоев внезапно засмеялся, потом резко оборвал смех, — и ты будешь заниматься только им.
— Не говорите, пожалуйста, ему ничего, — с тоскливой мольбой попросила Лизка, — ладно? У меня денег нет, а деньги очень нужны. Поэтому я и зарабатываю их, как могу.
— Не скажем, — успокоил ее Шотоев, — не бойся. Леха — наш товарищ, а товарища огорчать нельзя. Грех.
Лизка бросила на кавказца благодарный взгляд. Потом, покраснев и наморщив от напряжения лоб, сделала книксен.
— Спасибо.
— У тебя же подружка хорошая есть, как мне сообщил Юра. Сегодня утром к тебе прибегала…
— Ага, есть, — Лизка шмыгнула носом, — Инка. Бухгалтершей у нас работает.
— Юрию надо было бы проявить галантность и забрать ее с собой, но он не проявил… Еды у нас много, выпивки тоже, времени еще больше, костер горит, сейчас музыку погромче сделаем, так что давай пошлем гонца за твоей Инкой…
— Давай… давайте.
— Диктуй адрес, а наш лихой драйвер мигом скатает в город и доставит ее сюда. — Шотоев вытащил из кармана крохотный, с листками не больше визитной карточки блокнотик и роскошный золотой «гросс» — авторучку, которую Лизка видела только в иностранных каталогах. — Диктуй!
Лизка продиктовала адрес, Шотоев записал, потом, медленно шевеля губами, прочитал и, выдрав листок, протянул Федорчуку:
— Действуй! Одна нога здесь, другая там и обратно в том же порядке.
— Скорее всего, надо ехать мне, — сказал Бобылев, — она меня видела, а его нет. — Он косо глянул на Федорчука.
— Верно, этот водила для Инки — дядя с кукарекиного поля, — подтвердила Лизка, — а Юру она видела.
— Но ты же должен еще с Элизабетт, — Шотоев не договорил и выразительно глянув в сторону недалеких, словно бы облитых красным киселем кустов, хохотнул коротко, — заняться должен… Пока Леши нет.
— Я — пас, — мрачно отказался Бобылев.
— Чего так? — заинтересованно спросила Лизка. — Лешки боишься? Правильно, конечно, делаешь, но он ничего не узнает. — Она вновь налила себе водки. — От меня, во всяком случае… И от вас, как я понимаю, — тоже.
— Не слишком ли много водки, подруга? — спросил Федорчук.
— Нормально. Водка меня сегодня совсем не берет.
Она залпом выпила, переместила невидящий взгляд на закуску, но ничего брать не стала, вновь, как и прежде, притиснула к ноздрям ладошку, затянулась запахом.
— Давай, Юра… Действуй, — тихо скомандовал Бобылеву кавказец, сделал несколько шагов назад, оттягиваясь к костру.
Бобылев пружинисто сжался, ухватил саперную лопатку за черенок и, распрямляясь, помогая себе этим сильным длинным движением, рубанул Лизку лопаткой по затылку.
Та подбито вскрикнула, но смятый пьяный вскрик ее прозвучал негромко, выбросила перед собой руки и лицом повалилась вперед, на землю, словно бы специально целя в камни. На землю она упала уже мертвой: Бобылев убил ее с одного удара.
— Крови вытечет много, — спокойно протянул Шотоев, — не люблю, когда много крови.
— Крови не будет совсем, — сказал Бобылев, — мы кровь зальем водкой и подожжем. Водка «На троих» горит, как керосин, — кровь вся выгорит.
— Тоже верно, — согласился Шотоев, — только зачем на это тратить хорошую водку? Можно обойтись дешевым бензином. — Он подошел к Лизке, ногой перевернул тело.
Острый каменный зубец всадился Лизке в лицо, проткнул насквозь щеку и теперь торчал, как страшный кривой клык.
— Тьфу! — брезгливо отплюнулся Шотоев, засунул руку в карман Лизкиной куртки, достал оттуда деньги, — это ей теперь ни к чему.
Повел головой в сторону Федорчука. Тот молча ухватил Лизку за ноги, поволок по земле, оставляя длинный липкий след.
— Погоди! — выкрикнул ему Бобылев. Подскочив к Лизке, он ухватил ее за запястья, приподнял, скомандовал: — Переворачиваем! — Вдвоем они перевернули Лизку лицом вниз, оттащили тело к трем оголенным печальным березкам, выросшим на краю каменной расщелины, и сбросили в темный провал. Тело с шумом уползло вниз, пролезло сквозь узкую горловину колодца, ударилось о выступ, удар выбил у мертвой Лизки вскрик — видать, он застрял у нее, еще живой, в горле и только сейчас вылетел, — и Лизка понеслась дальше.
— Все, — объявил Бобылев, отряхнул руки в расщелину. — Иди достань в канистру с бензином, — приказал он Федорчуку, — огрехи надо заделать обязательно.
Федорчук, мучнисто белея лицом, — он плохо переносил вид крови, — метнулся к машине, рывком вздернул крышку багажника, загремел какими-то железками. Шотоев подошел к расщелине, заглянул, ничего не увидел, пожал плечами, словно увидел некую загадку природы, и спросил у Бобылева:
— Как думаешь, щель эта глубокая?
— Глубокая. Метров пятьдесят точно будет.
Кавказец достал из кармана пачку сигарет — золотой «уинстон», ловким щелчком выколотил одну, подцепил зубами. Прикурив, обдал Бобылева душистым прозрачным дымом.
— Сколько ни живу на белом свете, а все не перестаю удивляться одной штуке: только что был жив человек, суетился, дышал, пил водку, переваривал еду, ругался, плакал, пел, и вдруг хоп! — мертвый. Всего полутора секунд хватает, чтобы отправить его из одного мира в другой… И уже лежит неподвижный, сопливый, синюшный. Что-то таинственное есть в этом.
— Может быть. — Бобылев сплюнул в каменный проран и, недовольно покосившись на громыхающего в багажнике железками Федорчука, прокричал: — Чего ты там телишься?
— Дык, — просипел тот сдавленно, — канистру никак не могу освободить.
По сдавленности голоса Бобылев понял, что сейчас этого мюрида будет выворачивать наизнанку, снова сплюнул в щель.
— Ну разве с таким дятлом можно работать?
— Других дятлов у нас с тобою нет, — спокойно проговорил Шотоев, окутался вкусным дымом, — пока поработаем с этими, а там видно будет.
Федорчук наконец выдернул из багажника канистру, трусцой принесся к ним:
— Чего делать-то?
Шотоев внимательно поглядел на Федорчука, улыбнулся восхищенно:
— Ведь только что говорили… Разве непонятно? — в голосе его появились железные нотки. — Пятна крови залить бензином и сжечь. Чтобы ни следов не осталось, ни духа — нич-чего. Ясно?
— Угу, — пробормотал Федорчук и такой же согнувшейся трусцой, держа канистру обеими руками, метнулся к костру.
— Как бы он нас тут не сжег, — обеспокоенно проговорил Шотоев. — Этой канистры как раз хватит, чтобы нас тут оставить. С этой бабенкой.
Федорчук плеснул немного жидкости на пятна крови, оставленные на траве, затем щедро облил большое кровяное пятно, растекшееся у костра — там Бобылев рубанул Лизку саперной лопаткой…
— Хватит! — выкрикнул Шотоев. — Поезжай в город! Здесь я все сам доделаю. — Тронул Бобылева рукой за плечо: — Ты прав, тебе тоже надо ехать. Не то он вместо той бухгалтерши жену мэра города Краснодара привезет… Или торговку бубликами с Сенного базара, вместе с лотком.
Федорчук выкрикнул покорно «Угу», закрутил пробку у канистры, но Шотоев и в это дело вмешался:
— Ёмкость мне оставь!
На плоском размазанном лице Федорчука возникла неуверенная улыбка, он поставил канистру на камень и неожиданно коротко поклонился.
Когда машина ушла, Шотоев вновь всмотрелся в проран, в мрачную пустую глубь его, где лежала Лизка, что-то темное проскользило по его лицу, губы дернулись в странной гримасе.
Из-за облаков опять проклюнулся слабый солнечный луч, пробежался по земле, остановился на большом кровяном пятне, — кровь походила на краску, лезла в глаза, и Шотоев, стараясь побыстрее убрать ее, сунул руку в карман за зажигалкой.
Ему показалось, что кровь Лизкину сейчас видит не только он, видит кто-то еще, некий свидетель, который потом выступит против него… Он дважды щелкнул зажигалкой, но поджечь не поджег — побоялся: а вдруг бензин пыхнет, опалит лицо? Схватил со скатерти кусок газеты, в который была завернута колбаса, поднес зажигалку, затем резво заполыхавшую синеватым пламенем газету бросил в пятно. Опасаясь огня, отпрыгнул в сторону сразу метра на три.
Федорчук основательно сдобрил землю бензином, пламя полыхнуло гулко, с коротким глухим хлопком, поднялось в высь и тут же, разом ослабев, опустилось. Шотоев выругался матом, присел на корточки и зачарованно всмотрелся в огонь. Все-таки в огне есть что-то сатанинское, завораживающее, переворачивающее душу. Шотоев знал людей, способных смотреть в огонь часами.
Может быть, огонь очищает душу и с нее слетает, осыпается вся грязь, короста высыхает, трескается, как это вообще происходит в природе, в результате человек, обновленный огнем, чувствует себя учше, — может такое быть?
Бензин прогорел быстро, Лизкина кровь пошла пузырями, трава выгорела до корней, подвижные огоньки, попрыгав в разные стороны, двинулись было по сухим стеблям дальше, но Шотоев передавил их ногами. Подхватив канистру, он прошелся по кровяному следу, плеская на пятна бензин, — горючее он, в отличие от Федорчука, тратил экономно, лил по чуть-чуть, почти каплями, потом подпалил большой клок бумаги и вновь, пока бензин не выветрился, пробежал по следу.
От скатерти к расщелине протянулся огневой хвост, поднялся высоко и через несколько секунд опал. Шотоев недовольно дернул головой — уж очень ясно обозначился след, прямо как в детективном кино, в жизни так не должно быть. Не должно-то не должно, но тем не менее есть.
Шотоев покрепче закрутил пробку на канистре, вернулся к скатерти и налив себе водки, — в этот раз налил полную посудину, всклень, так что жидкость, как у Лизки полезла бугром из мягкого, не очень удобного стакана, — выпил. Вкуса водки не почувствовал, проглотил, как воду. Опустошенную посудину бросил в прогоревший костер.
Неожиданно на глаза ему попалась старая, в нескольких местах уже расползшаяся по швам сумка. Сумка была Лизкина. Он подтянул ее к себе, щелкнул железным замком.
Внутри не было ничего интересного. Сигареты, две пачки, одна целая, другая наполовину выкуренная, уже смятая, дешевенькая зажигалка «бик», щетка для волос, полустершийся карандашик губной помады с прозрачным колпачком, пачечка трамвайных билетов — недавно купленная, еще неиспользованная, пропуск в сельскохозяйственную академию, новенький, заполненный обычными фиолетовыми чернилами, с косо приклеенной Лизкиной фотокарточкой, — на фото у владелицы — прямой взгляд, жидкая, спадающая на маленький выпуклый лоб челка, плотно сжатые губы…
Он вгляделся в фотоснимок, досадливо шевельнул ртом, сунул пропуск себе в карман — эту дерматиновую картонку надо будет выбросить в другом месте.
Что еще есть в сумке? Он поковырялся в ней пальцем, переворачивая содержимое. Иголка с нитками и двумя булавками в прозрачном твердом пенальчике, оторванная женская пуговица, очень фасонистая — не Лизкина, в этом можно было не сомневаться, карандаш со сломанным грифелем.
Мусор, словом. По черному выжженному следу Шотоев прошел к каменной щели, швырнул туда сумку, потом долго сидел у костра, подкидывая в огонь сломанные ветки, разный древесный сор, клочки газеты, использованные пластмассовые стаканы, иногда вытягивая голову и прислушиваясь: не раздастся ли поблизости звук автомобильного мотора?
Отворачивал рукав джинсовой куртки, смотрел на часы и дергал головой — этот жест появился у него совсем недавно, еще позавчера ничего не было, во всяком случае, Шотоев ничего не замечал, а сегодня появился. Усмехнулся грустно: «Стареем, брат, стареем…» Об убитой Лизке он не вспоминал, вычеркнул ее из головы и все, да она и не занимала там совершенно никакого места, таких Лизок в жизни будет еще очень много.
И чего это Бобылев с Федорчуком так долго ковыряются в городе? Застряли, что ли? Бабенка та отказывается ехать? Не должна вроде бы. Судя по рассказу Бобылева — заводная. А если действительно откажется?
Холодок мигом заполз ему в грудь. Он сделал рукой резкий жест: нет! И думать об этом не моги. Не время. Когда откажется, тогда и будем ломать голову…
Бобылев с Федорчуком вернулись через полтора часа. С ними из машины выбралась ногастая рыжая девица с чуточку косящим шальным взглядом и задорно вздернутым носом. Шотоев, сидевший у костра в усталой позе, поспешно поднялся.
Девица мигом поняла, кто есть кто, устремилась к Шотоеву, протягивая заранее руку и призывно тряся челкой:
— Инна!
«А что, бабель очень даже ничего, — отметил про себя Шотоев, — крепкая, как лошадь, темпераментная. Когда такую раскочегаришь, полыхать будет, как печь».
Инна Пивнюк была убита так же, как и Лизка, — ударом саперной лопатки сзади. Удар Бобылев нанес сильный, он вообще оказался мастером холодных расправ: и ножом владел превосходно, и удавкой, и саперной лопаткой. Недаром у него в прошлом имелся учитель, которого впору брать инструктором в армию, чтоб учил солдатиков, как владеть подручными средствами — Кузьма Федорович Гузо, старожил лагерей под Ивделем. По кличке Гузь.
По этой части Гузь не только одного Бобылева вывел в «люди». По стечению обстоятельств именно в эти минуты Гуся вызвали к высокому лагерному начальству в Ивделе для обстоятельного «душевного» разговора.
Гузь был поражен широтой приема — ему даже сигарету предложили. А когда гражданин начальник — седой низенький подполковник-крепыш велел принести чай, Гузь даже задрожал нехорошо: такого он не видел еще никогда.
Подполковник добродушно махнул рукой и велел юному, с пунцовыми щеками солдатику:
— Все равно принеси нам по чаю с сушками.
Гузь размяк от такого обращения, перекосился на табуретке, словно растаявшая снежная баба, растроганно хлюпнул носом.
Подполковника интересовало одно: кого конкретно Гузь в последнее время обучал разным «штучкам-дрючкам», как он выразился, а потом, мигом став серьезным и замкнутым, произес:
— Если быть точнее, то не «штучкам-дрючкам», а профессиональному владению ножом?
Гузь замялся, отвел глаза в сторону, начал скрести ногтями затылок.
— Дак… Дак… — кроме этого короткого нечленораздельного «дак», невесть что обозначавшего, Гузь сказать не смог ничего, тужился так, что на висках у него вздувались буграми непрочные старческие жилы, да краснели, наливаясь бурым соком, щеки.
— Смелее, смелее, — с добродушной улыбкой подбодрил зэка подполковник.
— Дак…
— Прекрасная речь, — похвалил подполковник, — просто вершина ораторского искусства.
— Дак, — у Гузя, будто у немого, страдающего от своего недостатка, на глаза навернулись слезы, бурыми сделались не только щеки, но и лоб.
— Только у нас ведь не детский сад, — продолжил подполковник прежним добродушным тоном, — и если вы не вспомните никого, Кузьма Федорович, срок вашего пребывания у нас в гостях может заметно увеличиться. — Подполковник запил сказанное крепким душистым чаем, похрумкал куском сахара. Он чувствовал себя хорошо, никуда не спешил, наслаждался хорошим краснодарским чаем, а вот Гузь ощущал себя неуютно, он должен был выдать своих товарищей, корешей, с которыми в зоне грыз сухари с солью, кормил клопов, вместе грелся у костров, — за сведения, которые он должен выдать, кореша его по головке, само собою разумеется, не погладят.
— Дак, — снова мучительно выдавил Гузь из себя, потом загнул на руке один палец, за ним второй.
Подполковник понял, что дело сдвинулось, подбодрил Гузя, словно старого полкана, прикованного к собачьей будке:
— Ну! Ну-ну…
Гузь глянул на него загнанно, стер пальцами с глаз мелкие слезки и чисто, будто актер с хорошо поставленным голосом, произнес:
— Иваненко Серега по кличке Ушкуй…
— Молодец! — восхищенно проговорил подполковник.
— Кузин Дмитрий Соломонович по прозвищу Шар. — Гузь помотал перед лицом рукой, словно охлаждал себе ошпаренный кипятком рот.
— Два раза молодец! Кто еще?
— Дак… Дак…
— Опять закоротило? — осведомился подполковник повышенным тоном.
— Железный Фрам, — с трудом выдавил из себя Гузь.
— Кто таков? Почему не знаю? — в повышенном голосе подполковника зазвучали металлические нотки.
— Фамилия его Железнов, зовут Федором, а отчество… — Гузь подтянул к себе ноги, поставил их на перекладину прочной, добротно сколоченной умелыми зэковскими руками табуретки, — отчество не знаю… По отчеству он мне не представлялся.
— Еще кто?
— Юрка Налим. Фамилия его Бобылев, рябоватый такой…
Подполковник занес и эту фамилию в бумагу, лежавшую перед ним, побарабанил пальцами:
— Еще!
Всего Кузьма Федорович Гузо — заключенный с большим стажем и связями во всех лагерных зонах России, назвал двенадцать фамилий.
Через день они были направлены по факсу в Краснодар к Головкову.

Глава двадцать вторая

В Краснодаре установилась хорошая погода. И хотя временами казалось, что все, осень окончательно повернулась лицом к зиме и приготовилась сдавать свои полномочия, как неожиданно оказалось, что она передумала, в результате установились розовые, полные солнца и летней дымки дни.
Налет на кассу сельхозакадемии был запланирован на следующий день после убийства Лизки и Инны Пивнюк, это было третье число, когда в учебном заведении выплачивали стипендии и зарплаты…
Пыхтин приехал из Джубги, пропажи своей пассии пока не обнаружил: знал, что она могла заночевать у какой-нибудь школьной подружки либо остаться у матери, чтобы немного побыть с ребенком…
Было решено, что в налете будет участвовать вся «Горная сосна», целиком, в том числе и новенький Егор Зерин и сам Шотоев. Правда, роль шефа в налете точно определена не была, поэтому Бобылев, мрачно взглянув на него, сказал:
— Султан, может, тебе не надо с нами идти?
— Почему не надо? Чем я хуже других?
— Да не хуже, — Бобылев поморщился, — разве я сказал, что хуже?
— Людей у нас мало, поэтому и иду.
— Операция-то пустяковая, тьфу, хотя деньги должна принести неплохие. — Бобылев не удержался, показал руками, какого размера кусок они должны заполучить…
— Вот-вот, — лицо у Шотоева было бледным, невыспавшимся, губы, как у сердечника — лиловыми, — поэтому и не хочу, чтобы это, — он подобно Бобылеву изобразил руками большую кучу денег, — приплыло к нам без моего участия.
Подошел Пыхтин, на ходу передернул затвор «макарова», вскинул, щелкнул впустую, снова передернул и вскинул — движение было стремительным, почти молниеносным, Афганистан научил его многому.
— Мужики, вы это… — миролюбиво проговорил Пыхтин, — если дело дойдет до бухгалтерии, мою Лизку случайно не зацепите. Маленькая такая, задастенькая, страшная. Юр, ты ее знаешь…
— Знаю, — подтвердил Бобылев, переглянулся с Шотоевым, — только не такая уж она и страшненькая, как ты считаешь.
— Ну, я это… — Пыхтин вновь взвел затвор пистолета, резко вскинул ствол, — это я так. Лизка сама считает себя страшненькой.
— Не бойся, цела будет твоя Лизка, — внес свою лепту в общение с Афганцем Шотоев, — не тронем ее.
— Еще у нее подружка есть, веселая такая, на вкусную кобылу похожа, Инкой зовут…
Бобылев вновь тревожно переглянулся с Шотоевым.
— Ну!
— Да вряд ли вы ее знаете, это я вам напрасно говорю. — Пыхтин вновь сделал стремительный фехтовальный выпад, впустую щелкнул курком и выпад повторил.
Было скрыто в движениях Пыхтина что-то угрожающее, Шотоев невольно поежился.
— Знаешь, Леха, самый опасный момент будет, когда станут перегружать деньги из одной машины в другую. Что произойдет при перегрузке — никому не ведомо, ни одному человеку на свете. И кого пуля приголубит, если случится стрельба — тоже не ведомо. Так что… в общем, моли Бога и все будет в порядке.
— Если бы я знал хотя бы одну молитву, — пробормотал Пыхтин неловко…
— Купи церковную книжку, там все есть, — посоветовал Бобылев, — книжки эти есть, продаются свободно.
Но Пыхтин словно бы не слышал его, произнес шепотом:
— Ежели кто зацепит Лизку, дело будет иметь со мной.
Шотоев, поежившись вновь, хотел что-то сказать Афганцу, но вместо этого впустую пожевал губами и просящее глянул на Бобылева. Тот все понял, произнес жестко, членораздельно, с угрожающими интонациями:
— Ле-ха!
Пыхтин опять передвинулся в сторону, в каратистком приеме вскинул одну ногу, с кхеканьем, будто рубил дрова, нанес удар по невидимому противнику, за первым ударом последовал другой, потом третий, и все правой ногой, удары были сильными, могли снести голову корове, Пыхтин работал, как машина, которую нельзя было остановить.
После десятого удара сменил ногу и опять сделал несколько сильных тренировочных ударов. Шотоев с опаской следил за ним, потом перевел взгляд на Бобылева.
— Все будет в порядке, — успокоил тот шефа, — это он просто бесится. Скоро пройдет…
Игорь Иванов тоже находился в особняке товарищества с ограниченной ответственностью, ему выдали новенький, завернутый в промасленную бумагу пистолет и две обоймы к нему, потом Бобылев принес глушитель, тоже новенький, в смазке, кинул: «Держи!» Игорь ловко поймал его, примерился к стволу… Годится.
Огляделся, где бы лучше приземлиться, чтобы никому не мешать, прошел в маленькую комнату, присел к столу, на котором стоял телефон. Прозвонить он мог только отсюда, с этого телефона, больше звонить ему было неоткуда — на улицу, к телефону-автомату его никто не пустит, в других комнатах полно народу, в этой комнатушке нет, поэтому, глядишь, создастся ситуация, когда он останется один.
Помыкивая про себя песенку, пристрявшую к языку, он тряпкой счистил смазку с пистолета, потом насухо протер другой тряпкой, навернул на ствол глушитель.
Резьба глушителя показалась ему укороченной и он с опаской подумал, а не сорвется ли эта нахлобучка с пистолета во время стрельбы?
Сорвавшись, глушитель может полететь куда угодно, в том числе и в стрелка, и если эта дура угодит в голову, в лицо, то мало не покажется: запросто может убить. Он попробовал взять глушитель на излом в месте его стыка со стволом.
Глушитель, несмотря на малое количество ниток в резьбе, сидел прочно, это успокоило Игоря.
Он покосился на зеленый кнопочный аппарат телефона, подумал, что кнопочный — это хорошо, номер можно набирать беззвучно, с дисковым аппаратом много хуже, диск всегда издает шум: в одних аппаратах стрекочет по-кузнечиковому, в других несмазанно скрипит, в третьих пищит, будто воздух, выходящий из дырявого клапана, в четвертых одним краем задевает за корпус — что-то в диске расшаталось, и он косо сидит на оси…
В комнату вошел Федорчук, пристроился на стуле, стоявшем у окна. Вид у него был озабоченным, глаза от испуга побелели — он боялся предстоящей операции, по лицу катился пот.
На подоконнике он разложил пластиковые наклейки на автомобильные номера, которые ему дал Шотоев. Два номера были краснодарские, один московский.
— Слушай, ты не знаешь, надо спиртом или ацетоном обрабатывать номера на машинах, чтобы приклеить вот это. — Федорчук приподнял фальшивые пленочные поделки, показал Игорю.
Тот, словно бы не поняв, о чем идет речь, вопросительно поднял брови.
— Доходит до тебя, как до страуса, слишком шея длинная, — голос у Федорчука сделался раздраженным. — А если эта хренятина на ходу отвалится?
— Не должна отвалиться. Да потом и нужны-то эти номера на двадцать минут, пока мы будем находиться в академии, а потом их все равно придется сдирать.
— Зачем? — неожиданно тупо спросил Федорчук.
— Главное, чтобы свидетели засекли пленочные номера и сообщили в милицию, милиция и будет искать нас по пленочным номерам. А мы будем ездить с номерами настоящими.
— А окраска машины… Ее-то все равно засекут.
— Ну и что? Мало ли в Краснодаре синих или зеленых «Жигулей»? Вагон и прицепная тележка. Все машины, скопом, милиция никогда не сможет проверить, на это у нее просто не хватит сил.
— А-а-а, — вяло протянул Федорчук, ожесточенно помотал головой, — что-то башка у меня сегодня… Совсем ничего не соображает.
— Ничего, пройдет, — успокоил Игорь Федорчука.
— Об чем речь? — В комнату заглянул Рябой, неприязненно глянул на Игоря, потом на Федорчука.
«Господи, до чего же у них у всех глаза одинаковые! Кусаются. Не глаза, а пассатижи. Колючая проволока».
— Да вот, прикидываем, не слетит ли эта пакость на ходу? — Федорчук взял один из пластиковых номеров, показал Рябому. — Чего нужно сделать, чтобы не слетела?
— Не знаю. Наверное, смочить спиртом либо бензином, тогда, может, будет крепче.
— Спирта «Рояль» у нас бутылок тридцать.
— За чем же дело встало?
— Да вот, новенький говорит, что и так сойдет.
— Смотри, Федорчук, ежели что случится, отвечать будешь ты, а не новенький.
— Потому и беспокоюсь, — пробормотал Федорчук смято, шмыгнул носом.
— Сколько времени у нас осталось до выезда? — спросил Игорь, хотя Рябой этого мог не знать, он был обычной сошкой.
Отогнув рукав куртки, Рябой глянул на циферблат наручного хронометра. Где он его добыл — неведомо.
— Два часа.
— За это время можно не только номера проверить на прочность, но и слетать в Ростов.
— Пошли, прикинем твою цифирь. — Рябой потянул Федорчука за рукав.
Тот закряхтел, нехотя поднялся со стула.
— Не пойму, что со мной происходит, — пробормотал удрученно, — голова чужая, руки-ноги тоже не мои.
— Это к перемене погоды, — знающе произнес Рябой. — Например, разные туберкулезники-ревматики всегда в эту пору чувствую себя плохо, перемена погоды им — во! — Он провел себя пальцем по горлу.
— А я тут при чем? — недовольно пробормотал Федорчук. — Чего у меня общего с кандидатами в «синенькие»?
Рябой, услышав, как Федорчук удачно сравнил покойников с «синенькими», расхохотался.
— Пошли! — сказал он.
Маленькая комната опустела. Иванов вытянул голову — нет ли кого за дверью? За дверью никого не было. Шум доносился только из последней комнаты — там находилмя шеф этой банды — кавказец с синими глазами. С ним — Бобылев и здоровый угрюмый парень, недоверчиво отнесшийся к Игорю, по прозвищу Афганец.
Ощутив, как в горле несколько раз подряд стукнулось сердце, Игорь протянул руку к телефону, беззвучно смахнул с него трубку и поочередно ткнул указательным пальцем в шесть кнопок — набрал номер, который хорошо запомнил, когда приехал в Краснодар.
Соединение происходило, как показалось Игорю, вечность, в трубке что-то долго шуршало, попискивало, потрескивало, будто в пластмассовой конструкции разгорался огонь, потом раздался длинный гудок и Игорь выматерился про себя — ему показалось, что соединения не произошло, номер он набрал впустую, но в следующий миг гудок вдруг оборвался и совсем рядом с ним раздался голос Головкова.
— Это я, — сипящим шепотом, едва раздвигая губы, произнес Иванов, засек, что подполковник узнал его и обрадовался, словно бы ожидал звонка, хотел что-то сказать, но Игорь не дал ему, произнес быстро, четко, прежним четким, но неслышным в двух шагах шепотом, — через два часа будет совершен налет на кассу сельхозакадемии.
— Сколько человек участвует в налете? — мгновенно сориентировавшись, спросил Головков.
Игорю показалось, что он услышал скрип половицы за дверью, он дернулся к пистолету, засунутому под ремень, заранее жалея, что не загнал патрон в ствол и тихо, четко произнес:
— Со мною восемь, — и тотчас повесил трубку.
Сделал это вовремя, успел. На пороге стоял Пыхтин. Подозрительно оглядел Игоря, в руке у него находился пистолет. Игорь в этот миг очень остро, до онемения остро пожалел, что пистолета нет в его руке. Если бы был, то они тогда выступили бы на равных. Конечно, Игорю вряд ли бы удалось уйти из этого особняка живым, но и многие работники пресловутого ООО тоже вряд ли бы остались целыми.
«Р-работнички». — Он невольно усмехнулся, ощутил во рту острекающий холод, будто на язык ему легла ледышка, ошпарила зубы. Подвигал нижней челюстью, ожидая, что лед вот-вот захрустит на зубах. Но нет, ничего не захрустело.
Пыхтин раздвинул зубы в жесткой, какой-то мстительной улыбке, поднял пистолет и нажал на спусковую собачку.
Единственное, что успел сделать Игорь, так это чуть привстать на стуле — он посчитал, что сумеет засечь пулю и нырнуть в сторону, но в следующий момент понял, что не сумеет.
От щелчка дернулся — понял, что пистолет у Афганца не заряжен, тот клацает «макаровым» впустую и шансы их сейчас почти равны…
Бросив настороженный взгляд на телефон, Пыхтин показал Игорю крупные неровные зубы.
«Не засек», — понял Игорь, спокойно достал из-за ремня пистолет, показал Афганцу:
— У меня такая дура тоже имеется. — Извлек из кармана обойму, с мягким смазанным клацаньем загнал ее в рукоятку.
Пыхтин, не отводя глаз в сторону, сделал то же самое. Шансы уравнялись окончательно.
— Никак по телефону собрался позвонить? — Пыхтин, как ковбой из американского фильма, крутанул пистолет на пальце. — Куда, если не секрет?
— Не секрет. Никуда, — прежним ровным тоном ответил ему Игорь. — Даже в мыслях этого не было… Пистолет чистил, вон сколько дерьма с него содрал. — Игорь приподнял ворох промасленной бумаги, показал. — Только на одни обертки должна работать целая бумагоделательная фабрика.
Бросив еще раз настороженный взгляд на телефон, Пыхтин погрозил Игорю пистолетом.
— Смотри! Не то живо пулю промеж рогов…
Игорь молча посмотрел на него и неожиданно тихо, совершенно беззлобно усмехнулся, чем сбил Пыхтина с толку, после чего Афганец поугрюмел, свинцовая тяжесть наползла ему в глаза, зрачки сделались угольно-черными, твердыми. Игорь грустно покачал головой: все ближайшие ходы Афганца, все до последнего были ему понятны.
Пыхтин хотел выйти из комнаты, но передумал, крюком выкинул перед собой длинную ногу, зацепил ею, как крюком, стул, подтянул его к себе. Сел.
— Никак не могу понять, что ты за человек? И чей? — проговорил он. — Все пытаюсь, пытаюсь понять — ан нет!
— Человек как человек, такой же, как и все. — Игорь вздохнул и тоже по-ковбойски крутанул пистолет на пальце, он ужел делать все то же, что и Пыхтин. И виртоузно обращаться с пистолетом, и стрелять на звук, и кривить губы в жесткой усмешке.
Пыхтин это чувствовал. Качнул головой:
— Силен, бродяга.
В ответ Игорь подкинул пистолет и ловко поймал рукавом куртки. Рукав куртки — это еще одно хорошее место, где можно прятать ствол.
— Угу, — молвил он.
Холод, который возник у него в груди, растаял, сейчас Игорь чувствовал себя уверенно, спокойно, он был сильнее Пыхтина и ощущал это. Лицо у Афганца потяжелело еще больше, в глазах появилась металлическая пелена, тоскливая донельзя, он с шипеньем втянул в себя воздух, словно бы ему нечем было придавить злость, колом сидевшую внутри.
— Не пойму, чей ты, наш или не наш, — усталым шепотом проговорил он.
— Наш, а чей же еще? — спокойно произнес Игорь.
— Не верю, — сказал Пыхтин.
— Это твое личное дело, можешь верить, можешь не верить… Как хочешь. Но держать себя на мушке не позволю, это знай на всякий случай.
— Как же ты это сделаешь? Не позволишь как? — Пыхтин усмехнулся. — Дяде Боре Ельцину пожалуешься? Дурак ты. Сейчас вот отниму у тебя пистолет, на дело с деревянным сучком пойдешь.
Игорь качнул головой, проговорил медленно, внятно:
— Беседа наша носит скучный характер.
— Извини, быть веселым клоуном — не в моем характере.
— Не в моем — тоже. — Игорь поднялся, засунул пистолет за ремень. С хрустом потянулся, зевнул и вышел из комнаты. Пыхтин остался сидеть в ней один.
«Сторожи, сторожи телефон, — спокойно и зло подумал Игорь, — может, чего и высторожишь».

Глава двадцать третья

Головков приехал на работу рано — земля еще была печальна и темна, в оголенных макушках тополей посвистывал шустрый горный ветер, пропитанный запахом снега и белых адыгейских вершин, птицы угрюмо молчали, — даже воробьев, и тех не было слышно.
Ощущение того, что земля стала чужой, мертвой, вызывало внутри невнятную боль, еще что-то, очень сложное, и Головков, недовольный собою, стремительно прошел мимо вскинувшегося дежурного к себе в кабинет. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, опустился в кресло.
«Стар стал, что ли, — подумал он раздраженно, — или что-то происходит в природе… Неужто она решила двуногих извести под корень, а? — Головков помассировал себе затылок, потом тщательно растер виски. — И есть ведь за что».
На отдельном столике, за рядком телефонов у него стояла «ровента», похожая на электрический чайник, а если точнее — пластмассовая бадейка для быстрого нагрева воды. «Ровентой» Головков почти не пользовался, если ему нужен был чай, он нажимал на кнопку и вызывал Жанну, но сейчас секретарши не было, на работе она появится часа через два, не раньше, поэтому подполковник поддел пальцем широкую пятку включения. Нагревательный змеевик в бадейке стоял мощный, свет в кабинете дрогнул и потускнел, послышался уютный шум, словно бы где-то рядом проворные истопники взялись за работу, вода, налитая внутрь бадейки, зашевелилась.
Через полминуты черная пятка выключателя с резким щелканьем скакнула вниз — «ровента» отключилась. Головков заварил кофе, с наслаждением затянулся вкусным духом.
Серенькое скромное утро за окном постепенно преображалось, наливалось красками, делалось звонким, ожили птицы, на ветку перед окном уселись три пышногрудых, крупных, как снегири, воробья и, переговариваясь между собой, стали через стекло разглядывать Головкова.
Головков подмигнул воробьям грустно и со вздохом извлек из стола несколько снимков. На них были изображены Ленька Коркин и его мать — живые, не мертвые.
«Кто? — мучительно сморщившись, спросил он себя. — Кто вас убил? И за что? В отделе милиции, у него в кабинете, Леньку видели два человека — Григоров и Веретешкин… Но это еще ни о чем не говорит. Видеть Леньку, входящим в здание, могли кто угодно… Вот только кто угодно не знает, зачем Ленька приходил сюда? Более того, Ленька не пришел, а приехал на машине, подполковник посылал за ним Федотыча. Значит, все-таки Григоров и Веретешкин, именно они засекли Леньку, разглядывающего фотоснимки Пыхтина.
Подполковник вновь крепко, с силой вдавливаясь пальцами в кожу, так, что под ними потрескивали волосы, растер пальцами затылок, вздохнул тяжело: неужели Леньку все-таки предали свои? Только кто? Веретешкин? Григоров? В это верить не хотелось.
Но факты — вещь неотбиваемая, упрямая. В милиции ныне, даже в центральном аппарате, в Москве, появилась собственная безопасность, которая проводит самостоятельные разборки. Немало есть таких, кто носит офицерские погоны, днем разрабатывает планы борьбы с новоявленными мафиози, а вечером за хорошие деньги посвящает в эти планы самих мафиози.
В Липецке, он знал, начальника отдела по борьбе с огранизованной преступностью, такого же, как и он, подполковника, упекли за решетку: работал господин и на «наших» и на «ваших»… Беда эта, выходит, не обошла и Краснодар и подопечных подполковника Головкова — среди тех, кого он знает, тоже есть подонки. Если бы их не было, мальчишка с прядью седых волос в голове, возможно, и не погиб бы.
Головков поспешно отхлебнул кофе из чашки, поперхнулся — несколько капель горячего напитка попали в горло. Прокашлявшись, покосился в окно: там на дереве судачили уже не три воробья, а добрых полтора десятка.
«Так кто же? Григоров или Веретешкин? И один и другой обладают качествами как положительными, так и отрицательными, — в равной, между прочим, степени. Но ни первого, ни второго терять не хотелось бы. И вообще не верится, что кто-то из моих людей причастен к гибели Леньки. — Подполковник вздохнул, вздох был тяжелым. — Григоров — человек очень общительный, любит приударить за всякой понравившейся ему юбкой, непостоянен, женщин бросает так же легко, как и обретает их, в работе бывает въедлив, умеет докапываться до истины, но делать обощения не умеет — не хватает масштабности, выше кочки, на которой находится, прыгать пока не научился. Шуня еще молод и бог даст — научится, станет специалистом, которого с руками и ногами оторвут не только здесь, в Краснодаре, но и в Москве.
Веретешкин — более скрытый, умный, осторожный, опытный, — опыта у него, пожалуй, побольше, чем у самого подполковника, битый — недавно был ранен. Помимо милицейского образования имеет образование гражданское. Если снимет с себя погоны — не пропадет. В работе, как и Шуня, въедлив, любит выискивать мелочи, которые невооруженным глазом не видны…
Так кто же, Григоров или Веретешкин? Или кто-то еще?»
Он перелистал снимки, поморгал подслеповато, расстроенно, будто старик, положил их справа от себя. Достал из стола сообщение, присланное с Урала. В сообщении ничего не было, кроме фамилий и адресов, куда ученики этого мясника Гузя были выписаны после отсидки.
Фамилию Бобылева подполковник обвел красным карандашом.
К сообщению был приколот листок бумаги с данными о Бобылеве: кто он и что он на нынешний день, чем дышит, где работает, как часто наведывается в отделение милиции…
— И где же работает этот умелец? — вслух поинтересовался у самого себя подполковник. — В какой конторе?
Через полминуты он знал, что Бобылев работает в товариществе с ограниченной ответственностью «Горная сосна».
— «Горная сосна», «Горная сосна»… Что-то очень знакомое, — пробормотал подполковник хрипловато, потер пальцами виски. С шумом отхлебнул из чашки, довольно почмокал губами: кофе хоть и порошковый, а вкус имеет… — «Горная сосна», «Горная сосна»… Товарищество с ограниченной ответственностью.
Разгадка находилась рядом, в том же ящике стола, где и листок факса, присланного с Урала, только в другой папке. Там лежали фотоснимки Пыхтина и донесения наружного наблюдения.
— «Горная сосна». — Головков вновь помял пальцами виски, затем затылок. Выругался. — Вот голова дырявая! Ничего в ней не застревает, все куда-то проваливается.
Утро за окном начало понемногу окрашиваться нежной золотистостью, из-за невысоких крыш, увенчанных трубами с резными кокошниками, выкатилось солнце, заиграло призывно. Воробьи, облюбовавшие кряжистую ветку перед окном головковского кабинета, суматошно, перебивая друг дружку, загалдели.
— «Горная сосна». — На некоторое время подполковник умолк, слушая жизнерадостный ор, раздающийся за окном, опять помял пальцами виски.
Чашка с кофе, стоявшая перед ним, была уже пуста, он тупо поглядел на нее и зашарил рукой в ящике стола, выискивая очередной пакетик растворимого напитка. Пакетики были двух сортов, американские, с молоком, украшенные страшноватым орлом, и черные, горькие, с надписью «Нескафе», ускользали они из пальцев, словно живые. Головков открыл стол пошире, вытащил из ящика папку, потом другую, за ней третью — тонкую, прозрачную, увидел под пластиком лицо человека, в упор смотревшего на него, и неожиданно поежился: хоть и не было в этом лице ничего неприятного, передернул плечами, словно его пробил холод.
С фотоснимка на него смотрел Пыхтин. Под верхней карточкой лежало еще несколько. Пыхтин был снят в движении — вот он стремительным шагом подходит к машине, вот открывает дверь — движение резкое, решительное, вот складывается едва ли не вдвое, чтобы нырнуть в кабину… В общем, сотрудники наружки постарались, отщелкали целую пленку.
Что-то заставило Головкова задержаться на этой папке, он снова перелистал снимки, засунул их назад в папку, подумал о том, что природа здорово обманывается, наделяя их улыбающимися глазами и добрыми улыбками… Вот только что за этими улыбками таится? Знает ли об этом природа, как знает ли о том, что крепко обманывается?
Он вытащил из папки листок о Пыхтине, подумал, что этому деятелю пора накинуть на запястья «браслеты», прочитал несколько строк и по загорелым щекам его пробежала тень, сделав лицо почти черным: Пыхтин был сотрудником товарищества с ограниченной ответственностью «Горная сосна».
— Вот круг и замкнулся, — проговорил подполковник медленно, подумал о том, что скоро, наверное, сойдет с ума, не выдержит — уже начал говорить сам с собою вслух… Это — первый признак того, что «процесс пошел».
Он нажал на кнопку селектора, спросил у дежурного:
— Ерохов еще не подошел?
— Нет, товарищ подполковник. Рано еще, до начала рабочего дня — сорок минут.
Головков глухо проворчал про себя — от микрофона отвернулся: «У ментов рабочий день ненормированный. Если есть преступники — ловим их, если нет — отдыхаем…» Дежурный этого ворчания не услышал.
— Может, вызвать его, товарищ подполковник? Он мигом примчится — недалеко живет… Если только какой-нибудь розарий не обрабатывает. — Дежурный не выдержал, деликатно поперхал в кулак.
— Не надо, — сказал Головков. — Но когда появится — сразу ко мне.
Конечно, и Пыхтина этого, и… — подполковник придвинул к себе лист бумаги с факсом, присланным из угрюмого уральского городка, прочитал фамилию, обведенную карандашом, — и Бобылева надо немедленно в «черный воронок» и сюда, но что-то сдерживало Головкова: определить в камеру этих двоих ничего не стоит, нары уже готовы, но Пыхтин с Бобылевым действуют ведь не одни, у них полно будущих подельников, тот же отставной козы барабанщик Федорчук, бывшая краснодарская знаменитость, и Бобров — личность не самая светлая, и два кавказца, имеющие прямые выходы в Чечню… Список этот, надо полагать, неполный…
А Головкову нужен был полный список.
Минут через двадцать появился Ерохов — тугощекий, с сонными маленькими глазами, видать, дежурный все-таки позвонил, сообщил, что начальство интересуется его высокочтимой персоной.
Подполковник положил перед ним две бумаги с анкетными данными Афганца и Бобылева, красным карандашом привычно обвел название ООО «Горная сосна», Ерохов прочитал и вкусно почмокал губами:
— Пора потрошить эту «Горную сосну», товарищ подполковник, а внутренности выкладывать в таз…
— Молодец, что все схватил с полунамека, — похвалил Ерохова шеф, — иди готовься!
Звонок по телефону заставил Головкова вздрогнуть, он глянул на аппарат недобро, словно бы знал, что за новость тот принесет сейчас, подумал: «А ведь это пропавший москвич звонит, Игорь Иванов» — и рывком сдернул трубку с рычага:
— Да!
Это действительно был москвич, Головков улыбнулся обрадованно, хотел было спросить, где тот находится, что с ним, не то ведь наружка потеряла его, — не успел, Игорь говорил быстро, поскольку кто-то сидел у него на плечах, сообщил, что через два часа будет налет на сельхозакадемию, на кассу…
Тихий голос Игоря неожиданно оборвался, в трубке возникла тревожная трескучая тишина, Головков, боясь, что исчезнет и она, спросил громко, поднимаясь с места:
— Сколько человек участвует в налете?
— Со мною восемь. — Трескучая тишь все-таки сумела наполнить жидким киселем пространство, следом раздалось громкое клацанье, будто у Головкова над ухом передернули затвор винтовки, и — частые, веретеном вонзающиеся в ухо гудки.
— Игорь, Игорь! — закричал Головков, дунул несколько раз в трубку, собираясь ее оживить, но попытка не удалась, в ответ раздались частые резкие гудки.
Подполковник с досадою швырнул трубку на аппарат, привычно помял себе виски: вспомнил, что как-то Григоров говорил ему, что афганец этот, Пыхтин, ищет подходы к сельхозакадемии. «Вот и нашел, — Головков невольно вздохнул. — Ладно, на всякую дырку бывает затычка. А Игорь… Игорь — большой молодец. Ну все, пора за дело!»
Он открыл сейф, достал пистолет. Старый, заслуженный «макаров», который бывал с ним в разных переделках, провепренный. Там же лежал еще один пистолет, неопробованный, очень удобный, плоский и легкий — конструктора Стечкина, для старшего офицерского и генеральского состава, но Головков относился к нему с недоверием — больно уж легковат, смахивает на игрушечный, поэтому подполковник решил, что «старый друг лучше новых двух» и «стечкина» с собой не взял.
Выдернул из рукояти обойму, проверил ее, загнал обратно. Пистолет пистолетом, но надо взять с собою и автоматчиков с оружием.
Он поднял телефонную трубку, позвонил командиру омоновцев майору Кузьмину, сказал ему коротко:
— Поднимай своих ребят!
Подполковнику показалось, что тот обрадовался звонку. Раз обрадовался — значит, засиделся. Головков вкратце, не расшифровывая ни места действия, ни участников, — всякий телефон может оказаться в нынешних условиях дырявым, — объяснил происходящее, сказал, что времени немного еще есть, но — немного, попросил майора через тридцать минут прибыть к нему…
— Для сверки часов, — пояснил он.
После разговора выглянул в приемную. Жанна только что пришла и сразу уселась за пишущую машинку, но печатать не стала, а водрузив на каретку пластмассовое зеркало, задумчиво расчезывала волосы.
— Жанночка, Ерохова снова ко мне! Еще… — Он назвал несколько имен оперативников, потом, подумав, добавил к списку две фамилии — Веретешкина и Григорова.
Можно было бы их и не брать, но оба подключены к этому делу и оба незамедлительно почувствуют недоверие шефа, если он их не возьмет с собой — это раз, и два — игру с ними надо довести до конца и проверить, кто из них есть кто…
Жанна проворно убрала зеркало в ящик, рукой сбила начес в волосах, который только что сделала, Головков, зафиксировав эту суматоху, поспешил исчезнуть в кабинете.
Он не был верующим человеком — так уж сложилась судьба, веру и Бога в нашем народе вытравливали десятками лет, но вытравить не смогли, и слава богу, что не смогли, ибо как можно вытравить из человека то, что заложено в нем дедами и прадедами, прошлой верой, самим народом? В общем, напрасно старались партийные и прочие руководители… Как бы там ни было, этим обстоятельством Головков был доволен.
Он помнил, как его крестили. Он тогда уже не был маленьким, учился во втором классе школы и считал себя вполне самостоятельным гражданином, хотя и побаивался: а вдруг о крещении узнают в классе? Или, еще хуже, в пионерской дружине? Но нет, все обошлось и о том, что он крещеный православный человек, Головков помнил всегда.
Он подошел к окну и, глядя на небо, на деревья, уже изрядно обтрепанными дождем и ветрами, перекрестился, зашевелил беззвучно губами, творя молитву… Свою собственную молитву, из своих слов, ведомую только ему, больше никому, не включенную ни в один молитвослов.
Он вернулся к столу и набрал по телефону номер прокурора Лысенко.
— Лед, похоже, тронулся, — сказал он прокурору.

Глава двадцать четвертая

Шотоев проверил готовность своих подопечных — действовал он не хуже иного опытного омоновского командира, прочитал в одной военной книжке, как важно бывает заглянуть в душу бойца перед операцией, что надо ему сказать и вообще как подбодрить мюрида; попади Шотоев в армию, из него получился бы неплохой политработник, по-нынешнему — заместитель командира по работе с личным составом, или, как говорят иные шутники, «по борьбе с личным составом»…
За сорок минут до выезда он собрал своих «мюридов», усадил их за большой обеденный стол, некоторое время стоял перед ними молча, цепко вглядывался в лица, стараясь понять, что происходит внутри каждого, потом заговорил тихо и очень спокойно:
— Операция предстоит довольно пустяковая… На подъезде к сельхозакадемии мы атакуем машину с деньгами, мешки с купюрами перебросим к себе и, если нам никто не скажет худых слов, уедем. Даже трогать никого не будем…
— Мешков много будет?
Шотоев в упор глянул на Федорчука, задавшего этот вопрос, удрученно покачал головой: драйвер, как всегда, в своем репертуаре.
— Мешка два или три.
— Гы! — обрадовался Федорчук. — Много!
— Теперь детали. — Шотоев взял лист бумаги, из кармана достал тяжелую позолоченную ручку, быстро нарисовал план, обозначил границу академии, въезд на территорию, дорогу, которая ведет к воротам, несколькими кружками обозначил парк. — Вот здесь мы поставим знак «Объезд слева», — он ткнул ручкой в горловину дороги, — до ворот академии тут метров сто пятьдесят будет, — нарисовал стрелку, показывающую направление влево, — машина с деньгами ныряет сюда, в объезд, мы ее на этом объезде и перехватываем…
— Охранников в машине будет много? — спросил человек, которого Шотоев не любил, — Лапик.
— А что нам охранники? Ну один человек будет, ну два, ну три… И что дальше? Что они нам сделают?
— А ежели машина уйдет на территорию академии, тогда как быть?
— Все равно будем брать. Для этого мы провели глубокую разведку. Сейчас я нарисую план бухгалтерии и кассы, которая смыкается с бухгалтерией. — Шотоев взял второй лист бумаги, первый пустил по рукам — пусть все повнимательнее ознакомятся с ним, нарисовал несколько помещений, в том числе и комнату кассы, обозначив ее звездочкой, приподнял лист. — Могу я, конечно, объяснить, но лучше это сделает Афганец, — передал чертеж Пыхтину, — он был у бухгалтеров, чаи гонял, толщину стен измерял, крепость решеток опробовал — в общем, все проверил лично.
Пыхтин взял листок в одну руку.
— Тут и рассказывать нечего. Знаю твердо одно: допускать деньги до бухгалтерии нам нельзя… Мы, конечно, возьмем их и в бухгалтерии, но тогда наша задача будет усложнена ровно в два раза. Если не в три. Брать надо только на улице, на подъезде. Ну а план бухгалтерии — это на всякий случай.
Он скупо, короткими точными фразами объяснил, как в бухгалтерии расставлена мебель, где располагается сейф, где сидит главбух и прочее, потом повернулся всем корпусом к Шотоеву:
— Но все это — на самый крайний случай, когда все будет уже провалено… Я правильно вас понял, Султан Джумберович?
— Да.
Пыхтин сел на свое место. Рядом с Игорем. По какой-то причине, одному ему ведомой, он старался не отпускать новичка от себя, дышал ему в затылок, глазами искал место под левой лопаткой, чтобы выстрелить из пистолета точно в сердце; Игорь это чувствовал, гасил у себя внутри холод и прикидывал, как ему действовать дальше.
Собственно, все прикидки были очень приблизительными, поскольку он был подчинен ситуации, — о-он, а не ситуация ему, поэтому и действовать придется без прикидок, исходя из того, как все будет складываться. Но кто из собравшихся знает, как развернутся события?
Зажав в себе зубами воздух, Игорь беззвучно перевел дыхание. Эх, как бы ему хотелось очутиться сейчас совсем в другом месте, в Москве, в небольшом своем кабинетике, который они делили на двоих, попить в буфете кофейку, потрепаться с ребятами, вечером встретить Ларису и пойти с нею в кино, в «Дом Ханжонкова», как сейчас начали называть кинотеатр, расположенный на площади Маяковского — приватизированный, перестроенный, заставляющий думать о несметном богатстве людей, прикрывающихся вывеской этого дома, об их миллиардах, о странной нищете государства — и это-то при жирных котах-предпринимателях и лопающихся от сала чиновниках, а после кино выпить по бокалу вина в каком-нибудь полуночном кафе.
Было бы другое время — можно побродить и по Москве, но сейчас бродить по поздней Москве опасно. Даже если у тебя в кармане удостоверение сотрудника милиции, а в потайной кобуре под мышкой — пистолет.
Пистолет, привезенный Игорем из Москвы, остался на милицейской квартире, здесь с ним лишь хитроумная поделка, изготовленная муровским оружейником дядей Васей. Но ничего, — Игорь огладил рукой бок, ремень, за который был засунут ствол, выданный Бобылевым, — главное, чтобы он был не китайский и не тайваньский, а нашенский, заводской.
— В городе Свободном, говоришь, бывал? — выводя Игоря из невеселых размышлений, раздался голос Пыхтина над ухом.
— Бывал, — Игорь поднял голову, — хлеб жевал, пиво пил, воблу ел…
— О-о, да ты большой поэт, — перебил его Пыхтин удивленно, в голосе его прозвучало не только удивление, но и насмешка, — говоришь в рифму! Ну просто Александр Сергеевич Пушкин.
— Ага, Федор Михайлович Достоевский…
— Тих-а! — гаркнул Бобылев. — Еще не хватало ссор, козлы! Сейчас растащу по разным углам!
— Понятно, — с насмешливым вздохом отозвался на это Игорь.
Одно было ему непонятно: откуда афганец знает, что он когда-то бывал в небольшом дальневосточном городке, стоявшем на берегу бурной Зеи? Это настораживало.
— С номерами как, все срослось? — не обращая внимания на перепалку, спросил у Федорчука Шотоев.
— Так точно, все срослось. — Федорчук поднял плоское бледное лицо, ноздри у него, как у охотника, часто раздувались, хотя Федорчук никогда не был охотником и не мог отличить крякву от кашкалдака, Игорь понял, что внутри у драйвера все трясется от страха: ведь он, принимая участие в некоторых налетах, сам никогда не нажимал на спусковой крючок — появлялся на месте действия, когда все было кончено, а тут предстояло стрелять самому и самому кланяться пулям…Вот Федорчук и чувствовал себя плохо.
Выехали на трех машинах — двух «Жигулях», которые Пыхтин звал Грантом и Баклажаном (за их цвет — зеленый и чернильно-серый), и уазике, взятом у мертвых прапорщиков.
На уазике были перебиты номера, на моторе и кузове тоже стояли новые номера, кузов также был обновлен в свой родной цвет, только чуть потемнее и помышастее, — в общем, отличался от родного колера, Шотоев, у которого имелись связи в ГАИ города, оформил на машину новые документы. Так что вряд ли командиры из саперного батальона, даже если и найдут машину, сумеют ее опознать и тем более предъявить документальные претензии.
За руль зеленых «Жигулей» уселся было Пыхтин, но Шотоев остановил его, сказав: «У тебя руки должны быть развязаны, ты боевик, а не водила, поэтому передвинькась-ка вот сюда», — он ткнул в место рядом с водителем, за руль посадил Кежу, на второй «жигуль» определил Федорчука, за руль уазика — Игоря.
Шотоев с сомнением глянул на Бобылева: «Не рано ли?» Тот ответил в обычной своей прямолинейно-жесткой манере: «Не рано!», и Шотоев отступился.
Игорь сел за руль уазика, выжал сцепление — не тугое ли, надавил на тормоз, поработал рычагом скоростей и сделал заключение:
— Нормальный агрегат! По воздуху летать не будет, но по земле забегает как миленький.
— Нормалек, так нормалек, — сказал Бобылев. Он и Пыхтин были самыми опасными людьми в этой банде, это надо было помнить всегда, даже во сне.
Сидя в «Жигулях» рядом с Кежей, Пыхтин встретился взглядом с Игорем и показал ему большой, бугристый, с крупными костяшками кулак. Игорь в ответ только усмехнулся и отвернулся от Пыхтина. Вновь подумал о Ларисе — пусть маячит в этот день на его горизонте хотя бы одно светлое пятнышко — Лариса; ведь человеку, кроме еды и воды, кроме необходимости схватить злодея, нужны еще любовь и нежность, слезы и ответное тепло дорогого человека, как и сочувствие сослуживцев…
Зеленый жигуленок первым выкатил за ворота. Игорь выезжал на своем уазике последним. Рядом с ним восседал, нервно покусывая губы, Бобылев, сзади, с укороченным десантным автоматом в руках — Рябой.
Краснодарские улицы были чисты и безмятежны, в воздухе плавала нежная паутина, вызывающая в груди далекое щемление, было много нарядно одетых людей, и Игорь позавидовал им: они, в отличие от него, принадлежат себе, могут идти куда угодно и делать что угодно…
— Не отвлекайся! — Бобылев точно распознал состояние Игоря и оценил его по-своему. — Ты, во-первых, раньше никогда не был на таких операциях и от этого твоего старта будет многое зависеть. Обратил внимание, как косо на тебя смотрит Пыхтин?
— Милых криволапок вон сколько бегает, не обратить внимания на них также никак нельзя, одна другой красивее… Так и тянет куда-нибудь под вешалку завалиться.
— Проведем операцию, тогда и завалишься, — Бобылев как-то трескуче, неестественно засмеялся, — денег много будет… Времени — тоже.
Игорь вывернул руку так, чтобы было видно запястье с часами. Времени было немного, они выехали с запасом: стрелки показывали без четверти час.
«Жигули» шли неспешно, не нарушая правил движения, не превышая скорости, исправно тормозили перед красными светофорами, плавно трогались на зеленый свет, Игорь послушно шел в хвосте маленькой колонны, по пути слушал мотор уазика, ему казалось, что в двигателе постукивают клапаны, а раз постукивают, то значит, двигатель может заклинить.
— Ты чего? — Бобылев насторожился.
— Мотор слушаю. Звон в нем какой-то посторонний…
— И что?
— Если по дороге вдруг заполыхает двигатель — приятного мало.
— Виноват будешь ты.
— Хорошо, что не папа римский. — Игорь хмыкнул.
О том, хочет он принимать участие в налете или нет, его никто не спрашивал, считалось, раз он залез в «воронье гнездо», то должен жить и каркать по-вороньи. Таковы правила игры. Если не захочет каркать — не будет, его уберут.
Подъездная дорога к академии была вскопана и неряшливо, комкасто засыпана. Все машины, направляющиеся во двор, сбрасывали скорость на этом участке, колыхались, переваливались с боку на бок, словно утки, скрипели железными сочленениями.
— Притормози! — приказал Бобылев Игорю.
«Жигули», шедшие впереди, свернули с комкастого проезда, одна машина ушла влево, другая вправо.
Игорь послушно замедлил ход. Тормозные колодки у уазика были сношены, чтобы сбросить скорость, времени требовалось больше обычного, и Игорь имел это в виду.
— Рябой! — повелительно произнес Бобылев, и Рябой, пробурчав что-то себе под нос, вывалился из машины. Громко хлопнул дверью. — А ты дай метров двадцать вперед и разверни машину на сто восемьдесят градусов, носом на выезд, — сказал он Игорю.
Игорь так и поступил. Спросил:
— Мотор глушить?
— Я бы не стал. А вдруг потом не заведется?
— Он же бензин жрет, как цыган первач, — не напасешься.
— Бензин — это не твоя забота, — зло повысил голос Бобылев. — Оставь мотор заведенным.
Рябой обежал уазик, вытащил из заднего, очень тесного отделения, где обычно находится инструмент, но могут находиться и люди, знак объезда на трех приваренных к нему железных ножках и поставил прямо посреди ухабов, старенькому «Москвичу», в следующую минуту притормозившему перед знаком, показал в сторону — туда, мол, поезжай, там объезд, и скрипучая машиненка эта послушно заковыляла в объезд.
— Ну что, шеф, знак здесь оставим или перенесем метров на десять?
— Собственно, а чего ты заколебался? — Бобылев настороженно огляделся, ничего подозрительного не обнаружил и пробурчал недовольно: — Оставь знак здесь!
Влево от знака сквозь траву и старый газон была пробита довольно грубая колея с тяжелым рубчатым следом — прошел грузовик, вправо тоже имелся объезд, он тянулся вдоль ограды и терялся среди деревьев. Бобылев крикнул Пыхтину:
— А это что за обводная дорога?
— Я по ней пару раз прошел — ведет к каким-то вспомогательным постройкам — похоже, к зернохранилищу. Для нас там ничего существенного нет, поэтому я не стал заниматься ни дорогой, ни зернохранилищем.
Бобылев быстро раскидал людей по местам, взяв в кольцо место около объездного знака, а также дорогу, проложенную сквозь длинный газон, в машинах оставил лишь Федорчука и Шотоева — от Федорчука проку все равно никакого, без слез смотреть нельзя, Шотоев тоже не был бойцом, он умел ухаживать за девочками, но не умел держать в руках пистолет, а как «началнык» вообще мог не играть в эти игры… Бобылев сказал ему:
— Султан, ты остаешься на страховке. Садись за руль второго жигуленка, мотор не глуши… Все произойдет очень быстро.
— Понял, — послушно проговорил Шотоев, уже выбравшийся было из машины, теперь он, не боясь потерять достоинство, смешной бабьей трусцой вприпрыжку поспешил за руль, он как и Федорчук, также был бледен, только управлял собою лучше.
Бобылев проводил его насмешливым взглядом. Он и старый вояка Пыхтин, насмотревшийся в Афгане крови на всю оставшуюся жизнь, чувствовали себя лучше всех. Также привычно чувствовал себя и Игорь. Ему к таким историям было не привыкать.
Машина с деньгами появилась через двадцать минут. Это был новый, с широкой мордой «Москвич», окрашенный в асфальтовый цвет, с хрипучим неотрегулированным движком и дымным выхлопом.
За рулем сидел невзрачный мужичонка в кожаной турецкой кепке детского размера, очень маленькой для его головы, рядом высился бугай с широким румяным лицом — сотрудник академии, взятый для охраны денег, кассирша сидела сзади, ее можно было не разглядывать, налетчики знали эту бабу по рассказам Пыхтина. Задастенькая, коротконогая, веселая, крикливая.
— Приготовились! — скомандовал Бобылев.
«Москвич» притормозил перед знаком объезда, из окна машины высунулся водитель, выругался визгливо:
— Черт! Опять эти строители, ни дна им ни покрышки! Еще утром ничего не было, а сейчас уже опять копают! Вот стервецы! — Он смачно, с громким звуком набрал слюны в рот и сплюнул за борт машины.
Дал задний ход, отъехал метров на пять, со скрежетом включил переднюю скорость, но тронуться с места не успел — из кустов выскочил человек в вязаной маске, с силой рванул на себя дверь, и водитель, заверещав, будто подбитый заяц, вывалился из кабины. Машина остановилась. Мотор заглох.
Человек в маске — это был Рябой, — махнул рукой, в которой был зажат десантный автомат: выходи! Увидев, что лицо у охранника стало плоским и белым, такие лица бывают у людей, не способных сопротивляться, Рябой довольно хрюкнул, словно бы рассчитывал на некий сценический эффект, в следующий миг взнялся над самим собой, бескостно взмахнул руками: из подмышки охранника вдруг выплеснулся длинный яркий огонь, похожий на электросварку. Тело Рябого будто само оторвалось от земли, пули с сырым чавканьем прошлись по его телу, оставляя красные мокрые вдавлины, потом переместились на лицо. В лоб Рябого попало две пули, одна содрала, словно бы срубила с него маску, вторая снесла макушку черепа.
Рябой даже крикнуть не успел — был уже мертв.
Автомат выпал из его руки, с грохотом всадился в обрубленный сверху комель старой елки, из которого тянулись три зеленые молодые свечки, к автомату неожиданно проворно заспешил на карачках, быстро-быстро, как краб перебирая руками и ногами, плюгавый мужичок-водитель.
Он почти добрался до цели, этот странный мужичок, которому не за оружие надо было цепляться, а немедленно удирать отсюда, но он этого не сделал и погубил себя. Бобылев все отлично видел, ткнул в его сторону стволом автомата и коротко надавил на спусковой крючок.
Автомат украсился безобидным розовым венчиком, взлаял хрипло и тут же умолк. Пули отбили мужичка от утерянного Рябым оружия метров на пять, превратив его голову в кисель, задом отъехал от автомата и вдавился в старую бетонную плиту, невесть зачем врытую в землю за елкой.
Клацнула дверь «Москвича», над машиной приподнялся охранник и поверх крыши дал экономную очередь по Бобылеву. Промахнулся. Бобылев, не ожидая, что охранник будет бить именно по нему, громко выругался, врубился в кусты и оттуда также ответил очередью.
Похоже, завязывался настоящий бой.
— Быстрее из машины! — прокричал охранник кассирше. — Ложись на землю, дура!
Та некоторое время находилась в странном сонном оцепенении, словно бы наблюдала за происходящим из рядов зрительного зала, потом, взвизгнув, дернула один раз дверцу машины, за ним другой, третий — бесполезно.
— Быстрее! — вновь прокричал охранник растерявшейся женщине. Сам он уже распластался на земле у «Москвича», подполз к переднему колесу, высунулся из-за него, дал очередь по кустам, в которые отпрыгнул Бобылев.
Пули срезали несколько веток и с тяжелым сырым шипением ушли в пространство.
— Быстрее! — повторил охранник, но кассирша, бокастая, медлительная, все еще продолжала копаться — не могла справиться с дверью. То ли с испуга, то ли одна из пуль повредила петли или замок, в этом случае дергай дверь, не дергай ее — все будет бесполезно.
Кассирша напряглась, лицо покраснело, как после бани, она отчаянно задергала дверь — ничего не получилось. Бобылев высунулся из кустов, дал короткую очередь по кассирше: раз уж пошла такая рубка, то в ней ни один кочан капусты не уцелеет.
Пули в брызги расколотили боковое стекло «Москвича», порвали металл, но кассиршу не зацепили — рванув дверь в очередной раз, она справилась с ней и толстой рыбкой нырнула вниз, под днище машины.
Бобылев засек за передним колесом машины охранника и снова отпрыгнул в кусты, откатился в сторону, подождал, когда пули посшибают макушки кустов, и зло округлил рот:
— Эй, Леха! Горка! Где вы? — рывком сдернул с себя вязаный намордник, который слишком плотно стягивал на нем виски, щеки, вообще всю физиономию, выругался: — Суки!
Раз операция не заладилась с самого начала, пошла наперекос — считай, что она провалилась. Пыхтин и Игорь, находившиеся по ту сторону дороги, должны атаковать «Москвич», убрать охранника, но они медлят слишком уж сильно… Неужели случилось что-то непредвиденное?
Из-за радиатора «Москвича» опять высунулся охранник, но на этот раз он опоздал, Бобылев опередил его, дал длинную очередь, кроша, превращая в одну длинную дыру фары, капот, крылья машины… Громко пыхнули воздухом оседая пробитые колеса, охранник поспешно задвинулся назад, и Бобылев остро, до крика пожалел, что не может дотянуться пулей до этой ржавой красной морды и превратить ее в фарш.
В рожке кончился боезапас, боек сухо клацнул вдогонку последнему патрону и Бобылев, нырнув вниз, на карачках заполз за комель дерева, отщелкнул пустой рожок, из-под куртки выдернул запасной. А вот чтобы с ходу вставить его — не получилось, Бобылев заковырялся. Не было у него той практики, что, например, была у Афганца, рожок вошел в прорезь казенной части автомата косо и теперь не защелкивался. Бобылев начал дергать его туда-сюда — бесполезно. Ни туда ни сюда он не срабатывал.
Бобылев поднял голову в настороженном движении: чего это Леха Пыхтин молчит? И Горка молчит. Что с ними?
Операция свернулась сама по себе, не успев развернуться. В результате они потеряли Рябого. Противная сторона тоже понесла потери — водителя на свою изуродованную пулями машину господа из сельхоакадемии найдут нескоро. Надо уходить. Кежа, он также чего-то молчит…
— Тьфу! — отплюнулся Бобылев, вновь ожесточенно задергал автоматный рожок, кляня оружие, считающееся лучшим в мире, и недоумевая: а чего же в нем лучшего-то?
У машины вновь раздалась автоматная очередь, за нею вскрик. Бобылев замотал головой, остужая огонь, неожиданно начавший разгораться внутри, опять задергал рожком. Без автомата высовываться из этих кустов было нельзя.
Шло время. Сгорали драгоценные минуты. Он отвернул рукав, глянул на циферблат часов. А времени-то с начала операции прошло не так уж и много — всего семь минут. Но за семь минут они не сумели сделать ничего — только потеряли Рябого. В руки их пока не попало еще ни копейки из того денежного мешка, что находился в салоне «Москвича».
— Тьфу!
В строне грохнул, разваливая теплый вялый воздух, выстрел, за первым выстрелом — второй.
Бобылев наконец выдернул рожок из прорези казенника, тут же загнал его обратно и услышал характерный щелчок, Губы у него невольно, сами по себе, раздвинулись в улыбке.
Он дернул на себя затвор, готовясь к стрельбе, лихо перемахнул через пару кустов и снова очутился на площадке, где стоял пробитый пулями «Москвич» и валялись два трупа — Рябого и водителя сельхозакадемии.
А где же стрелок этот, охранник? Не будь его — все давно уже было бы в порядке. Бобылев нагнулся, подхватил под ногами комок земли, отвердевший, будто камень, швырнул в сторону «Москвича».
Охранник обозначился тотчас же, откликнулся на шлепок короткой очередью. Бобылев ответно послал свою очередь, загоняя охранника под машину, прокричал сипло:
— Леха, где ты? Отзовись, сучок! И ты, Горка… Где ты?
Все, операция завалилась окончательно. Надо уходить…
В это время сзади, в самом конце дорожки, ведущей к воротам академии, неожиданно показался неповоротливый, старый, с испятнанной, будто камуфляжные штаны десантника броней, бэтээр, взревел трубно дизелем, и Бобылев невольно присел.
«А этот бронепоезд откуда взялся?» — жгучим огнем отпечатался в голове вопрос, в следующий миг Бобылев охнул: за бронетранспортером на дорожку вырулила желто-синяя «канарейка» — милицейская машина. В мозгах мелькнула поспешная мысль: их кто-то подставил, предал. «Но кто? Из своих этого не мог сделать никто, ни один человек. А если Лизка?» Бобылев замычал и отступил дальше в кусты.
Он разглядел, что на броне ревущего бэтээра сидит несколько человек с автоматами, метнулся через кусты к ближайшей машине — жигуленку, за рулем которого сидел Федорчук.
Тот, не выключая мотора, послушно прогревал его и настороженно прислушивался к звукам, доносящимся до него. Лицо Федорчука было бледным, потным, в глазах подрагивал водянистый, готовый обратиться в слезы страх.
Увидев Бобылева, Федорчук рванулся к нему из-за руля:
— Ты?
— Нет! Мишка Япончик! — яростно выдохнул Бобылев.
— Чего там у вас? — Лицо Федорчука, помимо бледности, обрело страдальческое выражение, в уголках рта заблестела слюна.
— Смываемся!
Федорчук покивал послушно, мелко, дрожащей рукой включил первую скорость, но Бобылев осадил его:
— Погоди! Дай бронетранспортеру пройти… Скажи, здесь никакой объездной дороги нету? Вбок, а? По кустам?
— Нету.
— Тьфу! Точно знаешь?
— Сам с Афганцем проверял… Я же здесь был, специально проезжал.
— Влипли! — Бобылев огляделся зло.
Деревца, кусты, росшие рядом, затрепетали, задергались — в нескольких метрах отсюда прополз невидимый, оглушающе взревывающий двигателем бронетранспортер, и Федорчук вопросительно глянул на Бобылева:
— Пора?
— Пора! — сказал тот. — Только целься так, чтобы нам выскочить к самой горловине дорожки… Чем дальше от бронетранспортера — тем лучше.
У Бобылева мелькнула мысль, что можно было бы вообще нырнуть на территорию академии, проскочить ее насквозь — наверняка на той стороне угодий есть выезд, какие-нибудь служебные ворота, которыми можно воспользоваться, но Бобылев осадил себя: искать что-либо поздно.
— Понял! — запоздало отозвался Федорчук, с места дал газ.
Действовал он машинально, наверное, он так же бы действовал и на трассе, тем более в мозгу у него все раскисло, превратилось в кашу, такой мозг не мог родить ни одной мысли и управлять человеком не мог, но оказалось, что человеческое тело могло совершенно сносно обходиться и без головы… Руки Федорчука цепко держали руль, когда надо было, правая привычно обхватывала головку рычага скоростей, передвигала ее, ноги также действовали без всяких подсказок, давили то на сцепление, то на газ, то на тормоз…
Они благополучно прошло полосу кустов, выскочили на дорожку, и тут Федорчук выжал из «Жигулей» все что мог, пулей проскочил к следующим воротам, которые имелись в ограде, и облегченно вздохнул:
— Все!
Но было еще не все, слишком рано он обрадовался свободе — вторые ворота охраняли автоматчики, двое молодых ребят в серых, обтянутых милицейской тканью бронежилетах, в касках. Один из автоматчиков кинулся наперерез жигуленку:
— Стой!
Федорчук дернулся, глянул беспомощно на Бобылева. Тот бросил, не разжимая губ:
— Вперед!
Дав газ, Федорчук чуть не сбил автоматчика с ног, пронесся в нескольких сантиметрах от него, и Бобылев прохрипел недовольно:
— Напрасно не сбил. Надо было уложить этого петуха…
Сзади щелкнул одиночный выстрел, за ним ворой, Федорчук привычно приподнялся на сиденье и неожиданно начал заваливаться на руль. Из горла у него выпростался какой-то пузырь, громко лопнул, звук его был сильнее звука мотора, Федорчук захрипел, вильнул рулем в сторону, и Бобылев, не удержавшись, схватился пальцами за баранку.
— Ты чего?
Он глянул на водителя, встретился с ним глазами и вздрогнул — Федорчук смотрел на Бобылева в упор и не видел его, глаза у шофера были мертвые, уже отключившиеся. Одинокая пуля, выпущенная автоматчиком, попала Федорчуку в затылок.
— Федорчук! — неверяще выкрикнул Бобылев. — А, Федорчук!
Кричи не кричи — бесполезно: Федорчук не видел Бобылева. Под колесами жигуленка звонко застучали окаменевшие сгустки земли, машину затрясло, Бобылев увидел, что на машину наползает огромное, с широким, похожим на собачью конуру дуплом дерево, резко крутанул руль вправо, обходя гигантский ствол… Дерево проскочило буквально в пяти сантиметрах от машины.
Федорчук обмяк, бескостной массой наполз на руль, ногой он продолжал давить на педаль газа, и тогда Бобылев, цепко держа руль одной рукой, не давая жигуленку вилять, перегнулся через Федорчука, зацепил пальцем крючок двери и с силой, так, что у него на шее вздулись витые жилы, вытолкнул Федорчука из кабины.
Тот кулем свалился прямо под колеса старой, с округлыми, будто бы надутыми изнутри крыльями «Волги», водитель «Волги» вскинулся от страха, впиваясь головой в потолок, прокричал что-то, круто выворачивая руль вправо.
Послышался глухой удар — «Волга» ткнулась носом в дерево и остановилась. На машину посыпались сухие ветки, ороговевшая листва, сучки, капот «Волги» вздулся горбом.
— Дурак! — выругал водителя старой «Волги» Бобылев и, усаживаясь на место Федорчука, зорко глянул в зеркальце заднего вида.
Федорчук лежал поперек дороги, шроко раскинув руки и подтянув одну ногу к подбородку. Ступня была подломлена внутрь — неестественная поза, свидетельствующая, что человек этот мертв. Омоновцев с автоматами не было видно, Бобылев сцепил зубы и дал газ, из-под колес жигуленка выбрызнула длинная тугая струя дорожного крошева. Деревья косо завалились назад, сухая рыжая трава, растущая на обочинах неряшливыми неровными клочками, выровнялась, под колесами запела укатанная земля — Бобылев уходил от страшного места, где, похоже, сейчас оставалось все — и настоящее, и прошлое, и даже будущее. Такого оглушающего провала, который произошел с ним сегодня, Бобылев не ожидал.
«А как же остальные? — возник в голове вопрос, и он с досадою отмахнулся от него. — На остальных наплевать. Сейчас не об остальных надо думать, а о себе. Кавказец, надо полагать, выкрутится — откупится, либо прикинется дураком, воспользуется связями своими, Пыхтин не пропадет и сам — этот не в таких передрягах бывал… А вот дурачка новенького, Горку, этого жалко — попал, как кур в тарелку с тушеными овощами… Этому голову как пить дать срубят, если он только к Афганцу в кильватер не пристроится и не начнет выгребать из ситуации по форме “Делай, как я…”. Только вряд ли Леха Пыхтин даст ему пристроиться к себе в кильватер… Ладно, плевать на Горку!»
Дорога была укатана, под колесами легко пел асфальт, погони не было видно, и Бобылев успокоился. У ног его лежал автомат. Если что — через любой кордон прорвется. Потянулся рукой к бардачку, открыл его. В бардачке лежали три гранаты и пистолет — новенький «макаров» из поставок двух предприимчивых прапорщиков.
«Вот и отлично», — удовлетворенно вздохнул Бобылев.
Проехав километров восемь, он свернул на узкий, полный пыли проселок, уходящий в тоннель, проложенный под дорогой, стремительно проскочил его, углубился в прозрачный, полный греющегося на солнце воронья лесок, проехал немного и остановился.
Выбравшись из машины, содрал с нее наклеенные номера — вначале сзади, потом спереди, болезненно завсхрипывал от того, что у него началось рваться дыхание, отбежал в сторону, у какого-то пня отвалил ногой кучу трухи и палых листьев, придавил к земле отклеенные номера и снова подгреб ногой труху, образовав горку.
Теперь ищи машину с номерами, что засекли омоновцы, свищи — все будет бесполезно. Машины с теми номерами нет. Есть другая машина — жигуленок с родными краснодарскими госзнаками. Одна лишь старая примета осталась — цвет, но машин такого колера в городе — тысячи. В общем, ищи свищи.
Бобылев постоял минуты полторы неподвижно, приводя в порядок дыхание и одновременно прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Неподалеку лениво переговаривались, обсуждая бытовые дела, две вороны, тенькали синицы, да из далекого далека доносился гаснущий гул — голос междугородней трассы, и все. Больше ничего не было. Он подумал о том, что надо бы спрятать автомат — ведь мало ли какие заслоны могут сейчас быть на дорогах, но решил, что прятать «калашников» еще рано.
Обошел машину кругом в поисках отверстия, оставленного пулей, поразившего Федорчука, нашел не сразу. След был аккуратный, едва приметный — пуля угодила в резиновую прокладку-уплотнитель заднего стекла, пробила насквозь, примяла немного металл, но это почти не было видно — резиновая дырка тут же затянулась, словно бы ее и не было, а погнутость в металле можно было в полминуты выправить любой деревяшкой.
Пуля поразила Федорчука аккуратно, кровь почти не вытекла из него, лишь немного ее поблескивало на подголовнике кресла, и все. Бобылев поморщившись набрал в руку листьев, тщательно протер подголовник, потом протер вторично — новой порцией листьев. «Живет, живет человек, небо коптит, кипучую деятельность развивает, а остается от него один пшик — несколько липких капелек… Словно бы человека и не было». Бобылев сплюнул себе под ноги и забрался в машину.
Двинулся по лесной, плохо накатанной колее дальше. Через двадцать минут он вновь выехал на оживленную трассу и вскоре затерялся в потоке машин, идущих на юг, в противоположную от Краснодара сторону.
Надо было думать о том, как жить дальше, что делать? И вообще надо было во многом разобраться. Почему, например, стрелял только он один? Почему молчали Афганец, Кежа, Горка? Что делал Шотоев? Чем занимался оружейник Сеня Лапик? Вопросы, вопросы, вопросы. На все надлежало получить ответы. Но это потом, позже… Сейчас надо было думать о том, где отлежаться.
Он решил нырнуть под крыло родного дядюшки, такого же, как и отец, егеря. Только отец уже находился на пенсии, вел жизнь бедного отставника, а дядюшка все еще носился по полям, стрелял зайцев и лис…

Глава двадцать пятая

Когда на дорожке появился «Москвич», Игорь находился недалеко от Пыхтина, — тот, недобро покусывая губы и держа автомат наизготовку, бухтел угрюмо:
— Я тебя, сука, все время на мушке держать буду, имей в виду… Ежели что — мигом вынесу мозги из твоей поганой черепушки, понял?
— Давай, давай, — холодно и спокойно отзывался на предупреждение Афганца Игорь, — только смотри, не промахнись. Назад дороги не будет.
— Не боись, родимый, я в молоко давно уже не стреляю. Смерть твоя будет быстрой и безболезненной. — Пыхтин усмехнулся одной стороной рта. Подкинул автомат, ловко, одной рукой поймал, вновь подкинул. Присел, стараясь что-нибудь разглядеть из-под нижних веток елок.
— Ну и чего там на экране? — как ни в чем не бывало спросил Игорь.
— Война в Крыму, все в дыму, ничего не видно, — ровным тоном, будто бы только что не бодались, ответил Пыхтин.
— Может, переместиться на новое место?
— Я тебе перемещусь! — угрожающе проговорил Пыхтин. — Живо в желудке застучат подшипники.
— Здесь же мы сидим, как в западне, — спокойно произнес Игорь, и Пыхтин невольно покосился на него — он считал, что резкие слова должны были напугать новичка, а они не напугали, голос его был ровным, и Пыхтин недовольно поджал губы. Ему этот человек по-прежнему не нравился. Не нравился и все тут.
Почему именно не нравился, Пыхтин даже объяснить не мог. Бывает, что два человека, впервые встретившись, сходятся в один присест, уже через несколько минут разговаривают, как старые знакомые, а бывает, что посмотрят один раз друг на друга и готовы разбегаться в разные стороны. Так и с этим парнем, которого Бобылев называет Горкой. Парень вроде бы как парень, все у него есть, руки-ноги на месте, лицо открытое, улыбка, а Пыхтин видеть его не может, внутри рождается глухое рычание, на глаза набегает красный туман.
Другой на месте Горки сжался бы в комок, обеспокоился бы, но угрозы Афганца Горку не обеспокоили, на лице — ни одной встревоженной тени, в глазах тоже ни одной тучки… Выходит, он не боится Пыхтина, это рождает в Афганце злость и одновременно ощущение, очень похожее на уважение… Пыхтин похрюкал в кулак и покосился на Игоря.
Тот стоял в прежней позе, прислонившись спиной к корявому, в сухих лишайных наростах, стволу ели.
«Москвич», приближающийся к ним, сделал перегазовку, въехал в длинную пологую яму — след недавней деятельности строителей, выкарабкался из нее, шофер снова сделал перегазовку, — он вообще был любителем погонять движок на холостых оборотах, — Пыхтин невольно дернул головой, усмехнулся нехорошо: нервы!
Рано, конечно, нервам превращаться в гниль, возраст еще не тот, но допекли демократы со своими реформами, обеспечившими народу собачью жизнь, Гайдар со сладким чмоканьем с экрана телевизора, прочие персоны, находящиеся рядом с ним — чубайсы, шахраи, бурбулисы, шумейки, — целая королевская рать… Ни одной доброжелательной физиономии.
Афганец тихо оттянул затвор автомата, приготовился к стрельбе. Всосал сквозь зубы воздух, вдохнул, выбил его через ноздри, пробормотал едва слышно, угрюмо, словно бы сам себе подал команду:
— Сейчас начнется!
Поднял автомат.
Пыхтин пропустил несколько кратких мигов, сфокусировал внимание на приближающемся «Москвиче», Игорь выпал из поля его зрения и этих кратких мигов хватило, чтобы в затылок Афганцу ткнулся ствол пистолета. Он охнул, дернулся, но Игорь больно вдавил «макаров» в его голову, Пыхтин даже ощутил, как все тело пробил ледяной, ошпаривший до костей хребта ток.
— Положи автомат на землю, — жестко и спокойно потребовал Игорь.
— Ты что-о-о, — яростно зашипел Пыхтин.
— Положи автомат на землю, кому сказали!
В тихом голосе Игоря прозвучало нечто такое, что заставило Афганца подчиниться, он вздохнул и положил автомат на старый хвойный мусор. Спросил с угрюмой насмешкой:
— Дальше что?
— Три шага на четвереньках назад — шагом марш!
Пыхтин недобро глянул снизу на Игоря, пожевал губами, словно бы сдерживал резкие слова, готовые вырваться из него. Но не выдержал.
— Сучье! — сказал он. — Я тебе не только скальп, я тебе глаза на задницу натяну. Сразу оба!
— Марш! — Игорь больно ткнул Пыхтина стволом в затылок. — Ты мне глаза на задницу, а я тебе мозги на землю вынесу.
Поняв, что так оно и будет, этот малый одним выстрелом раскрошит ему черепушку, Пыхтин закряхтел и покорно отполз назад.
Было слышно, как «Москвич» забуксовал, попав на мокрое место, сдобренное водой, сочащейся из раздавленных труб канализации, водитель сделал привычную перегазовку, сдвинул машину вбок, на траву, под колеса попала жесткая растительность, и «Москвич» двинулся дальше.
— Ох и сучье! — Не выдержав, Пыхтин горько качнул головой. — Я же тебя сразу раскусил… Ты бы давно висел в лесу на суку, если бы не Бобылев. Юрка не дал тебя повесить… Его это вина.
— А теперь руки на затылок! — скомандовал Игорь. — И — тих-ха! Чтобы ни шепотка от тебя не исходило, ни шелеста. Понял?
Афганца надо было бы связать, слишком уж крупный и опасный это зверь, но связывать было нечем. Если только старым тюремным способом — выдернув из брюк ремень… Игорь оценивающе присел перед ним на корточки. Пыхтин глянул на него в упор, потом глянул в сторону, где лежал его автомат. До автомата было далеко. Метров пять… Даже если он вздумает прыгнуть к нему — все равно не успеет, пуля этого прохиндея Горы окажется проворнее.
— Сучье! — вновь заведенно и глухо пробормотал Пыхтин, ворчание свинцом прокатилось у него по глотке, будто по деревянному желобу, в глазах неожиданно появилось загнанное выражение. — Ну, чего смотришь, мразь? — не выдержал он, вновь задребезжал свинцом, скопившимся в глотке.
— Да вот, прикидываю, как получше связать тебя.
Пыхтин криво, одной стороной рта, усмехнулся, отвел глаза от Игоря.
— Прикидывай, прикидывай, — угрожающе произнес он, — да только не подскользнись.
— Тут ты прав, — спокойно согласился с ним Игорь, — подскальзываться мне никак нельзя, это я хорошо знаю. Так что не рассчитывай, каблуки у меня не разъедутся. Понял?
Голос Игоря был ровным, почти бесцветным — ни ломин в нем, ни скрипучести, ни фальшивых ноток, ни фальцета — ничего из того, что обычно свидетельствует о внутренней неуверенности, о страхе, — это был голос сильного человека.
— Ну что, прикинул? — насмешливо поинтересовался Пыхтин.
— Прикинул, — спокойно ответил Игорь. — Выдергивай ремень из штанов!
— Це-це-це! — зацокал Пыхтин по-сусличьи. — Как в тюрьме?
— Скоро будет, как в тюрьме, — пообещал Игорь.
— Значит, ты — мент поганый?
— Мент поганый, верно.
Лицо Пыхтина перекосилось, на губах от ярости даже пена выступила, и Игорь проворно вскинул пистолет. Пыхтин с ненавистью глянул в холодный безжалостный зрачок, прошипел что-то невнятное и обвял, словно из него выпустили воздух.
— Так-то лучше, — сказал Игорь. — Выдергивай ремень!
Пыхтин зашипел вновь, покрутил головой, будто не верил тому, что происходило, с тоской поднял глаза, глянул вверх.
А на площадке у объездного знака происходили основные события: громыхнула короткая автоматная очередь, за ней вторая — подлиннее, поразмазаннее, такие очереди обычно бывают неприцельными, с большим рассевом. И словно бы в подтверждение этого несколько пуль слабо вживкнули над их головами, срезали, будто ножом, мелкую еловую лапу. Пыхтин не удержался, скрипнул зубами. На глазах его показались слезы — он не верил, что все, конец наступил, дальше жизнь по крутой пойдет вниз, к обычной унизительной судебной разборке и приговору — скорее всего, к «высшей мере».
— Мразь! — выругался он, стискивая зубы.
— Выдергивай ремень! Ну! — По тому, как медлил Пыхтин, по неверию, исказившему его лицо, Игорь понимал: Афганец еще на что-то надеется, он обязательно предпримет попытку освободиться… Надо быть настороже. — Ну!
Пыхтин выпрямился, встал на колени и медленно расстегнул ремень на джинсах, затем, внимательно глядя в упор на Игоря, потянул его из шлевок. Игорь все понял, поудобнее перехватил рукоять «макарова», — почувствовал, что начали неметь кончики пальцев, — снова ткнул стволом в Афганца.
Тот выдернул ремень, сложил его вдвое. На площадке снова раздалась автоматная очередь, но Пыхтин в ее сторону даже глазом не повел, продолжал внимательно, изучающе разглядывать Игоря, будто гипнотизировал его. Игорь тоже старался не обращать внимания на стрельбу — был уверен, что подполковник Головков не подведет его и с минуты на минуту прибудет сюда. Иначе бы он не стал раскрывать себя.
— И что дальше? — поспокойневшим тоном поинтересовался Пыхтин: он уже пришел в себя, и это было опасно.
Опасность эту Игорь видел. В нем все напряглось, в ушах появился далекий электрический звон.
— Кидай ремень сюда!
— А если не кину?
— Тогда я тебе всажу пулю промеж ушей — не копыхнешься, — предупредил Игорь. — Выбирай: промеж ушей спереди или промеж ушей сзади?
Хорошее выражение.
Немного помедлив — видимо, размышлял и сообразиловки его хватило на то, чтобы понять: а ведь этот парень действительно пустит ему пулю в лоб, — Афганец бросил ремень Игорю.
Одной рукой Игорь всунул конец ремня в пряжку, сделал петлю наподобие наручника, протянул Пыхтину:
— Давай сюда лапу!
Тот нехотя приподнял руку, Игорь стремительно и ловко набросил ему на запястье ремень, с силой дернул.
Совсем рядом, громко и жестко, будто автоматчик лежал под соседним деревом, заработал «калашников», ответно ему также ударил автомат, несколько пуль, с хрустом срезая ветки, прошли сбоку, одна впилась в ствол ели, резко встряхнула его. На землю посыпалась отсохшая хвоя.
— Не боишься, что свои уложат? — спросил Пыхтин.
— Своих у меня здесь нет. Пока нет.
— Все чужие, значит? — Пыхтин усмехнулся.
Игорь не ответил, стянул петлю «наручника». Действовать одной рукой было неловко, ноги от сидения на четвереньках начало сводить, звон в ушах усилился. Пыхтин продолжал внимательно следить за Игорем. Игорь соорудил вторую петлю, повел на нее глазами: «Давай другую руку» — и Пыхтин готовно выставил ее перед собой, будто краб клешню, в следующий миг страшной птицей взметнулся над ним.
Игорь не успел выстрелить, Афганец сильным, коротким, почти невидимым ударом выбил у него из руки пистолет.
Боль пробила Игорю руку, увидев, что Пыхтин глыбой вздымается над ним, он успел откатиться метра на три назад, вскочил. В тот же миг засек, что в руке Пыхтина появился пистолет — точно такой же «макаров».
Счет пошел на мгновения.
— Хэ! — хрипло, давясь воздухом и вышибая из себя остатки боли, выкрикнул Игорь, выбросил перед собой ногу. У него было в запасе несколько мгновений — примерно третья часть секунды, именно столько требовалось Пыхтину, чтобы поставить «макаров» в положение для стрельбы, передернуть затвор и загнать в ствол патрон, — если Игорь не уложится в это время, то проиграет самого себя.
Афганец попробовал увернуться от удара, уводя руку с пистолетом в сторону, переместился к Игорю боком, тот, сориентировавшись, прокрутил вертушку на одной ноге, второй ногой ударил Пыхтина. Ударил по спине чуть выше поясницы, целя в почки. Пыхтин словно бы поперхнулся воздухом, прикусил зубами язык, Игорь ударил его еще раз. По руке. Ему надо было во чтобы то ни стало выбить у Пыхтина пистолет.
От удара Пыхтин снова развернулся, дернулся, на лице его возникло что-то мученическое, изумленное, словно бы он не верил, что его могут бить, не верил, что не сумеет передернуть затвор пистолета, губы сделались мокрыми, в углах проступила белая пузырчатая слюна.
— Хэ! — снова прихрипел Игорь и заведенно, с оттяжкой ударил Пыхтина снова.
Ударил удачно — Пыхтин разжал руку с «макаровым», тускло сверкнув в сумеречном пространстве под елкой, пистолет отлетел в сторону, под низко, до самой земли опустившиеся еловые лапы.
Все, теперь они могут драться на равных. Хотя у Игоря все-таки было одно преимущество… Впрочем, у Пыхтина тоже имелось преимущество, вес его был примерно в полтора раза больше веса Игоря и стоит Игорю чуть зевнуть, как его ничто уже не спасет.
— Сучье, — привычно выругался Пыхтин, — я тебя сразу просек… Жалею, что Юрка не дал мне раскатать тебя в шницель.
— Теперь уже не раскатаешь… Все, поезд ушел.
— Не скажи, — зло протянул Пыхтин, — еще не вечер…
— Вечер. — Игорь сделал короткое движение к Афганцу, выбросил перед собою ногу.
Удар пришелся в пустоту, Пыхтин с силой развернулся, в лодыжке у него даже что-то хрустнуло от широкого движения, Игорь успел откатиться назад — крупный, внешне неповоротливый Афганец на самом деле был очень поворотливым и опасным противником, в то же мгновение около головы Игоря словно бы тяжелое ядро пронеслось. Воздух всколыхнулся, Игорь вновь отпрыгнул в сторону, и опять Афганец оказался рядом с ним. Пошел в атаку, Игорь увернулся, поставил блок ноге Пыхтина, отбивая ее в сторону. Удачно.
Скребнул рукой по ткани джинсов Пыхтина, пробуя ухватиться за материю и опрокинуть здоровенного бугая на спину, но попытка оказалась тщетной. Афганец отпрыгнул от него и вновь пошел в атаку.
На этот раз Игорь оказался проворнее, ударил Пыхтина ногою в бок, но удар получился несильный, фланговый, он не остановил Пыхтина, хотя отрезвляющее действие произвел, оказался болезненным — из сжатых зубов Пыхтина наружу вырвалось сдавленное «О-оп!».
В такой драке стоять на месте нельзя. Главное — ни один, ни другой не могли прорваться сейчас к выбитым из рук пистолетам, один из которых даже не был виден, скрылся под лапами елки; к автомату тоже не пробиться… Если это попытается сделать Пыхтин — Игорь не пустит его, если попытается Игорь — Афганец сделает то же самое.
Оружием можно было завладеть только, когда один из них будет вырублен. Но с кем это произойдет, угадать было невозможно.
С треском давя ногами сухую хвою, Пыхтин переместился влево, выбирая позицию для атаки, подвигал нижней челюстью, будто боксер, получивший боковой удар, Игорь переместился также — ему тоже была нужна новая точка для очередной атаки, сплюнул себе под ноги. Плевок был красным, кровянистым — у Игоря сочилась кровь из разбитых десен.
— Скоро ты весь будешь, как этот плевок, — пообещал Пыхтин, — цвета большевизма…
— Большевизм — не так уж и плохо, — пробормотал Игорь, опять перемещаясь на несколько метров, — во всяком случае, тебя вкормил и вспоил. Не дядя Сэм из Нью-Йорка и не мистер Пипкин из Лондона, а конкретные большевики из конкретного райкома.
Афганец глухо, очень коротко хохотнул, словно бы выбил из себя кашель.
— Ты еще, сучий потрох, царя Николая вспомни!
— Если понадобится — вспомню, — пообещал Игорь, с хрипом втянул в себя воздух и атаковал противника ногой, тот засек момент точно, ушел в сторону и вновь коротко хохотнул. — Я тебе даже дедушку Ленина вспомню, — посулил Игорь.
Сделал вертушку, проворачиваясь вокруг оси — очень эффектное движение, которое часто показывают в кино, но исполнять его трудно, а еще труднее — наносить точный удар.
Хвоя под ногами мягко пружинила, в нее можно было зарыться по щиколотку, а это опасно, это — помеха удару, более того — вообще можно споткнуться и пропустить удар чужой ноги, Игорь, словно бы ощутив внезапную боль, прикусил зубами бледные потные губы. Откуда-то с елочной макушки спрыгнул слабенький солнечный луч, пробежался по рыжей хвое, вскочил на хвойную лапу.
Хоть и был луч невесом, а лапа дрогнула под его тяжестью, колыхнулась, словно на нее села птица. Было в движениях солнечного луча что-то колдовское, способное заинтересовать, Игорю захотелось поднять голову и посмотреть, откуда, из-под какого облака падает, дразнится этот свет, дерущиеся люди, сразу оба остро ощутили эту необходимость, но боялись совершить лишнее движение — следили друг за другом.
Что касается света, то происходила обычная штука: далекое солнце переламывалось через облако, скользило вместе с его задымленной плотью и рождало колдовскую игру. Пыхтин снова переместился на три шага в сторону — Игорю был понятен его замысел: Пыхтин хотел вновь завладеть автоматом, и он резко, с хлопком ткани брюк о голень, выбросил перед собою ногу, загнал Пыхтина обратно.
— Ну, падаль, — просипел тот, нанес ответный удар, от которого Игорь успел отклониться.
Они были бойцами примерно одного уровня, оба работали в разряде коричневого пояса, а это — высокий полет, коричневые пояса присуждают очень опытным каратистам…
Это только в кино можно сколько угодно лупить друг друга — без числа наносить звонкие зубодробительные удары, падать и подниматься, умирать и воскресать, а в жизни так не бывает, в жизни иногда хватает одного легкого тычка, чтобы человек отправился в мир иной. Тычок этот почти всегда бывает совсем неприметным, даже невидимым — обычное касание, и все.
И так бывает важно не допустить простого касания, легкого контакта, который может оказаться последним, поэтому и Пыхтин и Игорь очень внимательно следили друг за другом, просчитывали удары, фиксировали движения, делали все, чтобы не допустить прорыва противника к оружию.
Впрочем, если кто-то из них и прорвется к пистолету, воспользоваться оружием ему скорее всего не удастся: просто не успеет. Ведь пока схватишь пистолет или автомат, пока передернешь затвор, пройдет уйма времени — что-то около трех секунд. Этого времени будет достаточно, чтобы не менее двух раз убить удачливого бойца ногой.
Это знал опытный Игорь, знал не менее опытный Пыхтин, оба они не спешили завладеть оружием и одновременно не выпускали из вида стволы, валявшиеся на земле.
Лицо Пыхтина то увеличивалось в размерах, опасно приближаясь к Игорю, то вдруг уменьшалось, и Пыхтин превращался в карлика, фигура Афганца начинала расплываться в воздухе, двоилась, контуры ее становились рваными, нечеткими, вот Пыхтин сделал обманное движение, Игорь его засек и высчитал предстоящий удар. Афганец еще только отрывал ногу от земли, чтобы проломить грудь противнику, а Игорь уже оказался в мертвой зоне.
Остановить собственный удар Пыхтин не мог, он мог только ослабить его и потерять несколько дорогих мгновений, Игорь этим воспользовался и сам нанес удар Пыхтину. Правда, не такой разящий, какой хотелось бы, но все равно это был удар. Дрались они пока только ногами, до рук дело не доходило. Руки — это ближний, короткий бой, да и удары рук бывают много слабее ударов ног.
Нога Игоря попала Пыхтину в верх живота, Афганец задавленно охнул, отскочил сразу на несколько метров от Игоря, широкой спиной смял молоденькую елку, умудрившуюся вырасти под защитным куполом большой ели, елка слабо хрустнула, звук был похож на звук переломленной кости, — Игорь мигом переместился за Пыхтиным в сторону.
Афганец снова отступил, неожиданно бессильно выругался, губы у него дрогнули, и он так же, как и Игорь, сплюнул под ноги чем-то красным, кисельно тягучим. Это была кровь.
У Игоря внутри появилось и тут же угасло злорадное чувство: Пыхтин состоит из той же плоти, из того же мяса и костей, что и он.
— Ну, с-сука, — с нехорошим изумлением пробормотал Пыхтин, увидев свою кровяную слюну, сплюнул снова, ощерил испачканные красным зубы, гибко качнулся в сторону, перемещая центр тяжести с одной ступни на другую, и вновь нанес удар ногой.
Работал он только одной ногой, правой, бить левой не привык и это было его слабое место, сам же Игорь с одинаковой ловкостью работал обеими ногами — недаром, когда находился в Москве, каждый день по полтора часа проводил в тренировочном зале.
— Далеко не сука, — не согласился он с Афганцем и также сплюнул под ноги — сплюнул кровью.
— Ох, и уконтрапуплю же я тебя, — с вожделением проговорил Пыхтин, продолжая ощеривать зубы.
— Давай, давай, — подогнал его Игорь и в ту же секунду нанес спаренный удар, какого еще не наносил, — правой рукой и правой ногой.
Пыхтин не ожидал этого удара, он хоть и следил за глазами Игоря, ловил в них всплески злости, а не засек ничего, Игорь переиграл его, — удар кулаком не дотянул до цели, повис в воздухе, а вот нога достала, у Афганца внутри что-то екнуло, отзываясь на хлесткий звучный тычок, из носа выбрызнула кровь. Пыхтин отпрыгнул от Игоря, ошалело закрутил головой.
Скорость нельзя было терять, Игорь вновь шагнул к Пыхтину, опять нанес спаренный удар, ногой и рукой одновременно, противник уже пришел в себя и сумел уклониться, сдвинуться в мертвую зону… Выругался, глянув на Игоря откуда-то снизу, едва ли не с земли.
— Давай-давай, гони лошадей, — подбодрил его Игорь, — на погост быстрее приедешь, — очень уж литературно у него все прозвучало, хотя ни поэтических, ни прозаических способностей за собой он никогда не замечал…
В следующий миг он неожиданно поймал себя на том, что выдохся, чувствует себя неважно, — не пора ли воспользоваться услугой оружейника дяди Васи? Похоже, пора, наступает момент… Без секретного дяди-Васиного пистолета Пыхтина ему не одолеть — слишком уж здоров Афганец. Игорь выдернул из-за пояса секретный пистолетик, Пыхтин неверяще глянул на него снизу и изумленно покачал головой.
— С-сука!
Подтвердив высказывание Афганца коротким «Ага!», Игорь поставил секретку на боевой взвод и сделал шаг к Пыхтину. Пыхтин неожиданно стремительно выгнулся, ударил Игоря с земли, не поднимаясь, ловким крюком, оттянув, будто балерина, носок ботинка, ударил точно по руке, вложив в удар и силу всю и ловкость, и вот ведь как — выбил секретное оружие из пальцев Игоря. Игорь невольно вскрикнул от боли — Пыхтин своим ударом осушил ему руку.
Дернувшись, Игорь отскочил от Афганца шага на три — тот приготовился сделать снизу следующий удар.
Старенький, с потертыми щечками секретный пистолет отлетел в сторону, ударился стволом о камень, в ту же секунду Пыхтин перекатился по сухо захрустевшему хвойному настилу, ловко ухватился за рукоятку и развернулся лицом к Игорю.
Неожиданно всхлипнул, гулко сглотнул что-то тягучее, собравшееся во рту, и захохотал зло, громко, торжествующе.
— Ну говорил же я, мент, что уделаю тебя? Говорил? Теперь держись!
Держа Игоря на мушке, он поднялся с земли, стряхнул с себя приставшие остья, клочки травы, хвою, оборвал смех и проговорил:
— Предупреждал я тебя, чтоб не махал ногами, а ты, мент, размахался без удержу… Чего, спрашивается, размахался, а? — По лицу его было видно, что сейчас он выстрелит. Язык его работает сам по себе, а мозг сам по себе, он не зависим от языка. Мозг Афганца занят Игорем, тем, что через несколько секунд Игорь будет мертв, он уже видел дырку во лбу неприятеля, розовый мозг, выплескивающийся из черепа, — на войне он привык отмечать страшные натуралистические детали, спокойно относился к ним, хотя у других они вызывали оторопь и холодный пот.
Побледневший, с напряженным лицом Игорь сделал короткий шаг к Пыхтину, тот, растянув рот в торжествующей улыбке, попрощался с ним взглядоми и нажал на спусковой крючок дяди-Васиного пистолета.
Во взгляде его было собрано все — и сожаление, что игра очень быстро кончается (а ведь он ее полюбил еще в Афганистане), как быстро кончается и веселая злоба, и некая печаль, которая обязательно возникает у победителя, когда бывает повержен достойный противник, восторг от одержанной победы быстро проходит, Пыхтин ни секунды не сомневался в том, что одержал победу над Игорем: ведь он уже нажал на спусковой крючок пистолета…
Пистолет окрасился недоброй желтизной, ствол его приподнялся — крепкая рука Пыхтина не смогла удержать оружие, глаза его сделались широкими, белыми от ужаса, ударом свинцовой плошки в лицо ему оторвало нос и выбило несколько зубов, черным порохом опалило кожу и Пыхтина откинуло на несколько метров от места, на котором он стоял.
Дяди-Васина штука сработала на пять — недаром он был мастером по хитроумным оружейным конструкциям: залил ствол этого пистолета свинцом, а выходной канал прорезал в обратную сторону, в лицо стрелявшему… Чтобы отверстия не было, залепил его пластилином.
Мастер дядя Вася знал, что делал, когда вручал секретное оружие Игорю, он ощущал, что стычка эта произойдет обязательно и поделка выручит капитана, которого он считал своим сыном.
— Вот и все, — грустно проговорил Игорь, присел, слушая пространство.
С площадки, где был установлен знак объезда, прозвучала автоматная очередь — там схватка еще продолжалась, чуткое ухо Игоря еще засекло далекое трубное рычание — этот звук мог принадлежать только тяжелой военной машине. Значит, Головков ведет подмогу. С опозданием, но ведет.
Отогнув рукав куртки, он глянул на часы и удивился: времени-то прошло совсем немного, он телепался с Пыхтиным всего минут шесть, максимум, семь, а впечатление такое, что он находится здесь больше часа, мрачноватые зеленые елки начали вызывать у него изжогу, даже тошноту, на них не хотелось смотреть, и вообще от сухой хвои исходил удушливый запах.
Неподалеку услышал щелканье ветки, но особого внимания на это не обратил: он ведь для всех сейчас свой — и для Головкова, и для людей Шотоева. Если это хрустнул сучок под ногой шотоевского мюрида — не страшно, если же его раздавил головковский подчиненный — тоже не страшно.
Напрасно так считал капитан Иванов.
Он подошел к Афганцу, поднял валяющийся на земле дяди-Васин пистолет, отвернулся, — на лицо Пыхтина нельзя было смотреть, — засунул пистолет за пояс: хитроумная игрушка еще может пригодиться, ее надо вернуть оружейнику.
Морщась, он подвигал из стороны в сторону нижней челюстью и притиснул руку к саднившему боку — Пыхтин здорово ошпарил его ударом ноги и двинулся было к автомату, валявшемуся на земле, как услышал короткое, произнесенное хриплым надсаженным шепотом:
— Стой!
Игорь остановился, покосился через плечо: около тяжелой, с низкими лапами ели стоял Семен Лапик, Игорь видел его раза три, когда тот появлялся в особняке, и догадывался о роли, которую Семен играл в «Горной сосне» — роль эта была, в общем-то, незначительная, авторитетом у шотоевских бойцов этот человек, похожий на старый неряшливый фикус, не пользовался, они его даже за человека не считали. Кроме, может быть, Бобылева.
В правой руке Лапик держал самопальный пистолет, переделанный из старой армейской ракетницы. Несерьезное оружие. Впрочем, смотря к какому человеку оно попадет.
— Ну, стою, — спокойно проговорил Игорь — этого пыльного фикуса он не опасался. — И чего дальше?
— Это ты его завалил? — Лапик повел головой в сторону лежавшего Афганца.
— Не я, — неохотно произнес Игорь. — Это он сам себя завалил.
— Врешь! — неверяще прохрипел Лапик. — Такого быть не может!
— Как видишь, может. — Игорь оценивающе оглядел Лапика, по ускользающим, словно бы намыленным маленьким глазкам его понял, что тот никогда не сможет выстрелить в человека — слишком кишка у него тонка, примиряюще махнул рукой. — Давай не будем сейчас разбираться… Разберемся после.
На площадке вновь раздалась автоматная очередь — били в их сторону, били свои, несколько пуль с птичьим чвыканьем прошли недалеко от Лапика, и тот испуганно присел. Но ствола от Игоря не отвел, держал капитана на мушке. Продолжая настороженно и испуганно смотреть на него, оттянул в сторону еловую лапу.
— По-моему, ты собрался бежать.
— Ты чего, сдурел? — удивился Игорь. — Травы накурился? Или колес переел? Может, мне еще сделать руки в гору?
— Сделай.
— А вот этого не хочешь? — Игорь сложил пальцы в фигу, показал Лапику. — Рожа от такого количества сладкого повидла не треснет?
Игорь отвернулся от Лапика и снова сделал несколько шагов к автомату.
— Стой! — повысил голос Лапик. — Сейчас стрельну.
— Стрельни, стрельни, — передразнил его Игорь, — вначале словарь русского языка прочитай, потом потренируйся малость в произношении и лишь затем стреляй.
Он сделал еще два укороченных шага — был твердо уверен, что Лапик ни за что не выстрелит, да и пистолет у него самодельный, способен, наверное, стрелять только круглыми карамельными конфетками, да и то за угол дома… Впрочем, хоть и держал Лапик в руке бывшую ракетницу, а за пояс у него был заткнут настоящий «макаров»…
Игорь сделал третий шаг, и Лапик, плотно зажмурив глаза, нажал на спусковой крючок ракетницы.
Звук выстрела был слабым, высохшим, без гулкого волнистого эха, Игорю в ключицу воткнулась горячая, в металлической облатке пуля, задела за костяной отросток, растущий из хребта, нырнула в сторону и всадилась точно в сердце.
Ноги у Игоря подогнулись, он медленно опустился на колени, застонал и, ломаясь в позвоночнике, повалился на спину, затылком он уткнулся в голую землю и увидел прямо над собою небо.
Оно было совсем близко, небо, до него можно было дотянуться рукой — белесоватое, выцветшее по осени, но не настолько, чтобы краски не сохранились, это день сегодня выпал такой, с прощальной осенней дымкой и редкими плоскими облачками, появившимися в последние двадцать минут… Скоро они затянут все пространство и солнца не будет.
В Москве же, как сегодня услышал по радио Игорь, когда утром сидел в особняке, выпал первый снег — густой, сухой, лег на такую же сухую вымороженную землю. Хотя первый снег почти никогда не остается ни в Москве, ни в Подмосковье, земля обязательно обнажается, но нет правил без исключений… Игорь лежал на спине, смотрел в небо и думал о снеге.
Он не мог пошевельнуться — ощущал, слышал, как под ним, под хребтом хлюпает кровь, с кровью из него вытекает жизнь, дыхание делается сиплым, дырявым, чужим, в грудной клетке что-то клокочет, внутри горит огонь и потушить его нету сил, родившись в одном месте, он начал распространяться по всему телу… Это все. Игорь застонал.
На площадке вновь раздалась стрельба, звук рикошетил в землю, вонзался в кости, в мышцы, рождал новую боль. Над ним с птичьим бормотаньем пролетели несколько пуль и бесследно исчезли. Игорь поискал глазами этого дурака Лапика.
Лапика не было. Выстрелив в человека, он неожиданно взвыл, словно бы понял, что совершил, потяжелел лицом, губы у него обиженно затряслись, будто он хотел покаяться, но ничего не мог выговорить: ему отказал язык, из глаз выбрызнули слезы, он, всхлипывая, почти ничего не видя, вытянул перед собою руки и шагнул в кусты.
Проломившись через них, он очутился на небольшой круглой, как пионерская клумба, поляне, остановился, раскачиваясь из стороны в сторону, словно деревце под ветром, потом опустился на четвереньки, становясь в собачью позу, и застыл, давя в себе глубокие взрыды. Он уже не слышал ни стрельбы, доносящейся с площадки, где разгорелся настоящий бой, ни приглушенных голосов, раздавшихся неподалеку — это люди Головкова брали площадку в кольцо, — ни рева бронетранспортера.
Игорь так и не нащупал глазами Лапика, облизал языком сухие, колючие от того, что они были очень горячими, губы, потом, задержав в себе дыхание, попробовал пошевелить руками. Правая рука шевелилась, пальцы ее сгибались, левая — нет. Шевельнул правой ногой — нога также отозвалась, а вот левая не шевелилась… Левая часть тела вообще была вырублена.
Дышать было тяжело, больно, в груди что-то пузырилось, мокро хлюпало. «Все, — понял Игорь, — не вытянуть… — Он сморщился жалобно, ощутил, как повлажнели глаза: не хотелось уходить из жизни. — Как там без меня мои останутся — как? Что будет с Ларисой, удастся ли ей без поддержки закончить институт? Что будет с братом Венькой, который каждый день ходит на работу, уродуется, а зарплату не получает? В Москве сейчас полно заводов — кроме, может быть, того, что производит деньги, где люди ходят на работу, но зарплату не имеют. Есть заводы, которые зарплату вообще выдают обедами: наливают чашку жиденьких щей, в алюминиевую миску насыпают немного каши с консервами, дают стакан чая с двумя кусками сахара, два куска хлеба и — гуляй, Вася!»
И Вася гуляет, поскольку пойти ему больше некуда, жаловаться некому, на другую работу в другое место его не возьмут — там своих едоков полно… Вот и докатилась богатая Россия до нищенской сумы, до края ямы.
Игорь застонал, вновь облизал языком горячие губы. Небо прогнулось над ним совсем низко, оно теперь почти касалось его лица.
Одна газета написала хорошо и зло, сравнив Россию с пьяницей, который продал золото, нефть, платину, алюминий, серебро, спустил за «тьфу», за плевок все свои богатства, а теперь стоит на пустыре и шарит рукой в пустом кармане, чтобы найти пару смятых пятерок — пятитысячных рублевых бумажек на пластмассовый стаканчик водки. Сейчас водку в Москве стали продавать культурно, в пластмассовых стаканчиках, заклеенных сверху бумагой, будто мороженое. И не надо искать компаньонов, чтобы на троих одолеть одну бутылку, — предусмотрительные дяди обо всем позаботились… Эх, Россия, Россия!
Из одного глаза у него выкатилась обжигающе соленая, очень горячая слеза, тихо поползла вниз по щеке, нырнула за воротник куртки, растворилась там.
На побледневшем небе неожиданно появилось плоское длинное облако, зависло над Игорем, он разглядел лик человека, которого видел много раз на иконах, видел в церквях, видел во сне, с облегчением понял: это за ним, попытался приподняться на локтях, но боль пробила его насквозь и он отключился.
Семен Лапик никогда в жизни не убивал людей, никогда и кроме, пожалуй, кино не видел, что происходит с человеком, пробитом пулей, не знает, как его корежит боль, как хлещет из раны кровь и в воздухе распространяется сырой запах.
Его буквально вывернуло наизнанку, острый позыв скрутил все внутри, стянул в кулак кишечник, невидимые пальцы стиснули шею, Лапик, продолжая сжимать ракетницу в руке, стоял в кустах на коленях и мотал головой. Хоть и не соображал он уже ничего, а его рвало. Рвало всем, чем он был начинен — едой, водкой, выпитой перед делом для храбрости, желчью, желудочной кислотой, какой-то странной вонючей сукровицей, еще чем-то, дурно пахнущим.
Когда он наконец пришел в себя, поднялся на непрочных, нехорошо подрагивающих ногах и собрался бежать из этого страшного места, то услышал короткое, произнесенное тихо и зло:
— А ну, стоять!
Лапик вздрогнул, втянул голову в плечи, но движения не прекратил.
— Стоять, кому сказали! Стрелять буду!
Небритый, со слезящимися глазами и старческими пучками волос, растущими из ушей, Семен остановился, покосился через плечо на человека, подававшего ему команды, увидел молодого, одетого в серую пятнистую форму омоновца, вооруженного автоматом, с веселым решительным лицом и тонкими губами.
— Пушечку-то свою брось, — сказал омоновец прежним тихим голосом, — и отойди от нее на три шага.
В горле у Лапика булькнуло что-то кислое, противное, он отрицательно помотал головой.
— Тогда я буду стрелять, — предупредил омоновец.
— Не надо, — попросил Лапик подавленно, в глотке у него вновь булькнуло что-то кислое, вызывающее тошноту, он запоздало понял, во что его может превратить короткая автоматная очередь, и бросил ракетницу под ноги.
— А теперь отодвинься от своей гаубицы на пять метров.
Лапик не шелохнулся — то ли не расслышал, то ли не понял команды, до него сейчас вообще все доходило с большим трудом, изо рта выплеснулась отвратительная жижка — его продолжало рвать.
— Ну! Иначе стреляю! — угрожающе проговорил омоновец.
Пленник поспешно отодвинулся от ракетницы. Омоновец снял с пояса наручники, неторопливо застегнул их на запястьях Семена, затем провел по одному его боку, потом по другому, постучал по пояснице, выдернул из-за ремня «макаров» и удовлетворенно произнес:
— Однако!
Семен Лапик не выдержал, всхлипнул:
— Отпусти меня, кореш, а! Я тебе все деньги, которые у меня есть, отдам. А?
— Ты что, дурак? — удивился омоновец. — Или я очень похож на дурака?
— Ну отпусти меня, парень, — захныкал Лапик, он сейчас не понимал, не мог понять, о чем просит омоновца. Тот осуждающе покачал головой:
— Нет, ты действительно дурак. — Ткнул Лапика стволом автомата, будто скотину, прикрикнул: — А ну, вперед! Пошел!
Хоть и считал Игорь Иванов, что он прямиком переместился в миры иные, этого не произошло — он очнулся. Очнулся от того, что услышал над собой голос, показавшийся ему знакомым. Одолевая боль, шевельнулся, открыл глаза.
Над ним склонился Головков. В бронежилете, делающем его похожим на средневекового рыцаря, с расстроенным, каким-то растекающимся лицом. Подполковник, морщась, будто пуля продырявила его, а не капитана, приподнимал голову Игоря, подсовывал ему под затылок что-то мягкое, приговаривал упрашивающе, ласково:
— Ты, Игорек, потерпи… потерпи, пожалуйста. «Скорая помощь» с минуты на минуту будет.
Игорь с трудом облизал горячие, крапивно колючие губы, постарался зацепиться глазами за неясный, ускользающий из поля зрения силуэт Головкова, проговорил едва слышно, боясь, что если он заговорит громче, в нем оборвется нить, связывающая его с этим миром:
— Связаться с вами раньше я не мог — находился под колпаком…
— Я это понял… понял, Игорек!
— С банковским грузом все в порядке? Отстояли?
— А как же иначе, — голос подполковника сделался возбужденным и звонким.
Игорь вновь облизал горячие губы.
— Я один разговор засек, товарищ подполковник… У этой банды свой человек в милиции есть, информатор, майор какой-то…
— Этого майора, Игорь, мы уже знаем… Считай, что разоблачили. И вообще, Игорек, ты вслепую попал точно в банду, которую мы искали. Угодил в яблочко, в самую середку десятки, — подполковник, часто моргая глазами, — что-то мешало ему смотреть, пространство перед ним, как и перед Игорем, подрагивало, расползалось гнило, плыло, — вслепую поискал руку Игоря, сжал ее. Отметил, что Игорь ответил рукопожатием — слабым, горячечным, и это вызвало в нем благодарное тепло. — В общем, Игорек, страшные убийства, потрясшие Краснодар, были совершены этой бандой, — ею, Игорек…
Он хотел сказать, что двадцать минут назад омоновцы принесли ему старое удостоверение сотрудника КГБ, изъятое из кармана одного из налетчиков, на имя подполковника Овчинникова Ильи Алексеевича, убитого полтора месяца назад у себя на квартире, но не сказал этого. Вот поправится Игорек Иванов и тогда все узнает… Всему свое время. А пока лишняя нагрузка ему ни к чему.
Головков не стал ему говорить и о том, что бандит Дмитрий Федорчук был родным племянником Овчинникова. В общем, все ниточки, которые раньше были разрознены, концами своими торчали в разные стороны, сейчас соединились в один пучок.
Конечно, дядя мог и подарить племяннику старое служебное удостоверение, но в этом разе у дяди, надо полагать, произошло смещение в мозгах… Такие вещи мимо сослуживцев не проходят. Обязательно кто-нибудь что-нибудь засечет.
Помутнения мозгов у Овчинникова засечено не было. Значит, племянничек забрал это удостоверение у дядюшки уже мертвого. Документы эти Игорь видел — Федорчук пробовал испугать ими его.
— Арестовали всех? — борясь с болью, с жаром, полыхавшем внутри, спросил Игорь.
— Один ушел. В самом начале операции, когда оцепление было слабым, прорвался.
— Кто?
— Бобылев.
— Старый знакомый. — Игорь попробовал улыбнуться, но это у него не получилось, губы неожиданно свела судорога. — А этот самый… этот самый… — Игорь хотел спросить о Шотоеве, но не смог выговорить его фамилию, как не смог произнести слово «чеченец», в углах рта у него появилась кровь.
Головков встревоженно выпрямился над Игорем, прислушался, не раздастся ли за елями звук сирены или напряженный рев мотора, ничего не засек и вскрикнул растерянно:
— Эй!
— Товарищ подполковник, — слабым, хотя и ясным голосом позвал Игорь.
Головков поспешно нагнулся, невесомо провел рукой по его плечу:
— Игорек, держись, родной! Осталось чуть. Потерпи, браток.
— У меня невеста осталась в Москве, — Игорь провел языком по губам, поморщился, — не невеста, а жена. — Говорил он медленно, трудно. — Все, что будет после моей смерти положено, пусть пойдет ей. Она знает, как распорядиться. Что-то пойдет моему брату Веньке, что-то…
Головков прервал его:
— Об этом будешь говорить, Игорь, лет через сорок, через пятьдесят, не раньше. — Подполковник попробовал засмеяться, но вместо смеха услышал какое-то странное клекотанье, почти птичье.
Государство наше стало ныне такое, что оно ничего не дает — только отнимает. И вряд ли что получит невеста Игоря, вряд ли что достанется Веньке — если только личные вещи брата, и только; дети самого Головкова тоже ничего не получат, если с ним что-то произойдет: на государство ныне рассчитывать нельзя.
Игорь попытался приподняться на локтях, что-то внушить подполковнику, но уже не слышал ни себя, ни Головкова, солнечный свет, золотившийся перед ним, начал гаснуть. Вместо лица подполковника он увидел другое лицо, расплывшееся в приветливой улыбке, знакомое и незнакомое одновременно, Игорь слабо шевельнул губами и обмяк.
Подполковник, который поспешно подхватил руками его голову, почувствовал, как дрогнуло тело Игоря, а голова сделалась тяжелой.
— Игорь! Игорек! — едва слышно позвал он, напрягся, стараясь различить ответный шепот, но ничего в ответ не услышал. Из глаз Игоря выкатились две небольшие чистые слезы, неспешно сползли вниз, на шею.
Он был уже мертв, капитан московского угро Игорь Иванов, подполковник не сразу это понял, а когда понял, изо всей силы ударил кулаками по земле, согнулся, захрипел, горестно мотая головой, повторяя про себя что-то несвязное, непонятное, почти бессловесное. А вообще-то, это были живые слова, только раздавленные тяжелым чугунным катком.
Крупное тело подполковника задергалось, несвязный хрип сделался сильным, он рвал человеку горло, стискивал дыхание, Головков снова припечатал кулаки к земле и в конце концов одолел себя, произнес лишь одно слово, одно-единственное, тоскливое, горестное, угрожающе злое:
— Ладно!

Глава двадцать шестая

Головков решил не спускать глаз с тех, кого наметил основательно проверить — с Веретешкина и Григорова. Что бы ни происходило, как бы горячо ни было, эти двое должны обязательно находиться под его личным колпаком.
Оба — и Шуня и Веретешкин, держались спокойно, только вид у Веретешкина был бледнее обычного, — все-таки недавно его ранили, ощущение боли пока прочно держалось в его теле и теперь давало о себе знать, что подполковник понимал очень хорошо.
Кто же из них стал чужаком, кто продался? Если честно, Головков больше грешил на Шуню, чем на Веретешкина: все-таки Шуня — человек молодой, увлекающийся, которому всегда нужны деньги, он и за все юбки цепляется, ни одну не пропускает, и к бутылке любит приложиться, и золотые запонки в обшлагах рубашки носит, хотя на его зарплату можно купить только пластмассовые; по сведениям Головкова, он недавно ездил на автомобильный рынок, где приценивался к трем иномаркам, на одной даже проехал пробный круг, в магазине покупает не только ливерную колбасу и дешевые печеночные паштеты неведомого происхождения — покупает деликатесы. Правда, немного — по сто-двести граммов…
За Веретешкиным ничего подобного не числилось, Веретешкин был скромен, молчалив, на прекрасный пол не заглядывался — кроме, конечно, красивой Жанны, хотя сама Жанна относилась к нему с неким демонстративным пренебрежением, но майор этого пренебрежения старался не замечать. Когда он находился на работе, то работой этой был поглощен целиком. Серьезный, в общем, человек.
К сельхозакадемии Веретешкин со своими сотрудниками, как и группа омоновцев, возглавляемая майором Кузьминым, подоспел вовремя, на ходу с бэтээра омоновцев ссыпалось несколько автоматчиков, эти легконогие ребята стремительно перекрыли возможные пути отступления налетчиков. Головков услышал автоматную очередь, понял, что кассу еще не успели взять, предупрежденный Головковым охранник успешно отбивается и ждет подмоги… Подполковник дернул на себя затвор «калашникова», ставя автомат в боевое положение.
А кузьминские ребята — молодцы, свое дело знали хорошо, — быстро сориентировались, бронетранспортер вплотную подошел к «Москвичу», отогнал двух суетливых, с серыми лицами людей, которых охранник не подпускал к машине, трое омоновцев устремились за ними, туда же неожиданно проворно, обгоняя омоновцев, помчался и Веретешкин, без всякой команды выскочивший из милицейского уазика.
Головков озадаченно глянул на Шуню, который сидел в уазике с изумленно-горьким лицом, словно бы удивлялся тому, что видел, пытался понять, явь это или кадры из какого-нибудь плохого американского фильма, в котором люди расправляются с людьми и никто им не мешает… Это надо же — стрельба в городе!
В следующий миг он услышал, как над крышей уазика звучно просвистела пуля, втянул голову в плечи, и это мальчишеское движение неожиданно много сказало Головкову, он все понял и подумал с неким странным разочарованием и обидой: «Нет, предатель все-таки не Шуня, а Веретешкин. Веретешкин, он, гад!» Ему вообще не хотелось признаваться себе, что бандитский наводчик работает у него, хотелось бы, чтобы он числился где-нибудь в другом месте, но нет — предатель служит все-таки у него. Головков контуженно дернул головой, до последнего мига он надеялся, думал, что позорное пятно будет сидеть не на нем… Ан нет — на нем!
«Ну, Веретешкин!» — Подполковник охнул и, подкинув в руке автомат, устремился вслед за майором.
Нырнул за гряду елок, очутился на какой-то странной пустой полянке, устланной пухлым ковром из рыжей сухой хвои, пробился через вторую гряду кустов и очутился на следующей полянке, как две капли воды похожей на предыдущую — такой же круглой, пустой, плотно застеленной хвоей.
Остановившись, Головков глянул влево, вправо — никого, Веретешкин словно бы сквозь землю провалился… Но ладно бы только сам провалился, это ему положено, как всякой нечистой силе, — но и омоновцы тоже куда-то провалились, это вызвало у подполковника ощущение досады. Он присел, вслушался — не шумит ли что впереди, в кустах?
Нет, было тихо. Только совсем недалеко взвыл и тут же сбросил обороты мотор машины — кажется, жигуленка, да сзади врубились в кусты двое дюжих омоновцев. Через несколько секунд омоновцев не стало слышно. Головков невольно похвалил их: умеют ребята передвигаться, будто охотники, которых зверь не может засечь… Молодцы! Люди с кошачьей поступью.
Впереди снова взвыл мотор машины, затем раздался одинокий, звуком очень похожий на мелкашечный, выстрел. Головков проворно одолел очередную гряду кустов, на бегу развернувшись боком, вклинился в теснину, образованную несколькими елками, оцарапал себе лицо, выскочил на площадку и тут же увидел Веретешкина, который пытался вытащить из «Жигулей» черноволосого, с голубыми глазами и прямым римским носом человека, одетого в модный костюм.
Головков узнал его — это был кавказец, несколько раз попавший в кадры фотоаппаратов сотрудников наружного наблюдения, и подполковник, просматривая снимки, постарался хорошенько изучить черноволосого кавказца, уже привык к нему, мог узнать из нескольких десятков других «лиц кавказской национальности» — это был шеф, хозяин разбойной команды… К сожалению, фамилии его Головков не помнил.
— Ты чего, ты чего? — испуганно отбивался кавказец, стараясь обеими руками отпихнуться от Веретешкина. Ногами он упирался в землю. — Ты чего, Семеныч?
В ответ Веретешкин что-то прошипел, — что именно, Головков не расслышал, — майор опасливо оглянулся, но подполковника не увидел, тот успел отшатнуться в еловую притемь, — угрожающе взмахнул автоматом, и подполковник понял: сейчас Веретешкин убьет несчастного чеченца…
«Значит, Веретешкин… значит, он, — окончательно определился Головков, втянул сквозь зубы воздух в себя и напрягаясь оттолкнулся от елового ствола.
От натуги Шотоев покраснел лицом, щеки у него даже побурели, — выкрикнул что-то сипло, и майор отлетел от него. Задом кавказец всадился в дверь, как патрон в ствол, и плотно вдавился в сиденье.
Майор вновь что-то прошипел, передернул рычаг затвора. Шотоев в защитном движении выбросил перед собой руку.
— Не делай этого, не-е… — закричал он, в то же мгновение машина сделала рывок вперед, но тут же остановилась: Веретешкин по-ковбойски ловко, прямо с пояса, выстрелил, выстрел был одиночным, его автомат был поставлен на винтовочную стрельбу, вслед за первым выстрелом, почти без паузы, как на охоте, когда по дичи, боясь ее упустить, бьют дуплетом, последовал второй выстрел.
Обе пули всадились Шотоеву в лицо — майор оказался лихим стрелком, кавказец дернул головой, синие девчоночьи глаза его широко распахнулись, он закричал пронзительно, тонко, будто дисковая пила, завалился назад.
Сам он находился в машине, а ноги его, обутые в дорогие новенькие туфли, — снаружи. Подошвой одного башмака он уперся в землю, эта нога была неподвижна, второй задергал быстро, энергично, словно собирался убежать от страшного майора Веретешкина, застучал передней частью голени, самой костью — очень больным местом — снизу по двери, обдирая ногу до мяса, пачкая себе штаны.
Поняв, что кавказец больше не встанет, Веретешкин отпрыгнул от машины, развернулся лицом к ельнику и столкнулся с подполковником.
— Брось автомат! — потребовал тот тусклым скучным голосом. Лицо у подполковника было таким, будто он никогда в жизни не видел Веретешкина.
— Товарищ подполковник, он хотел меня застрелить! — возбужденно взнялся над самим собою Веретешкин, ткнул рукой за спину, в сторону кавказца, продолжающего дергать одной ногой. — Он чуть меня не убил, но я оказался быстрее его, — в голосе майора возникли отчаянные нотки; так же тонко и остро только что кричал убитый кавказец. — Если бы я не убил его, он убил бы меня.
— Брось автомат, Веретешкин! — повторил приказ подполковник. — Я все видел!
По лицу Веретешкина стремительно проскользила злая тень, он воровато глянул вбок, и Головков, все поняв, ногой ударил по автомату майора. «Калашников» вылетел из его рук. Веретешкин закричал снова. Головков сделал шаг вперед и ударил Веретешкина прикладом в подбородок снизу.
Веретешкин опрокинулся на спину, дернул ногами, пробуя подняться, но Головков ткнул его стволом автомата, рявкнул громко:
— Лежать!
Он рассчитывал, что на крик обязательно выскочит кто-нибудь из своих, так оно и получилось — на полянке возник запыхавшийся, с потным лицом Ерохов.
— Помощь нужна, товарищ подполковник? — Ерохов стер ладонью обильный пот, выступивший на лбу.
— Нужна, Ерохов. Надень-ка на этого Змея Горыныча наручники, а то уж больно он ловкий. Не в меру. — Подполковник не договорил, тоже стер пот со лба.
Косо, как-то зажато, с внутренним испугом Ерохов глянул на лежавшего Веретешкина, затем снял со своего пояса наручники. На подобные операции Ерохов всегда брал наручники, считая их чем-то вроде амулета, защелкнул на руках майора, потянул за перемычку, соединяющую оба обруча.
— Подымайся!
— И пистолет вытащи у него из кобуры, — приказал подполковник. — У него «макаров» под мышкой.
Выдернув из подмышечной, сшитой из белого кожезаменителя кобуры Веретешкина пистолет, Ерохов сунул его себе за пояс.
— Таак-то будет спокойнее, — проговорил подполковник, опуская автомат. — Пошли.
Покосился на Шотоева, уже переставшего дергать ногой, подобрал с земли автомат Веретешкина.
— До сих пор не могу понять, зачем ты моего тезку Леньку Коркина застрелил, ему ведь всего четырнадцать лет было, он еще не дорос до наших игр… А?
Сгорбился Веретешкин, постарел, сделался каким-то немощным, незнакомым, глаза его потеряли блеск, потускнели совсем и втянулись глубоко в череп. Подполковник удивился, увидев такое стремительное превращение, многое он видел на своем веку, но таких изменений — ни разу.
Когда они вели Веретешкина к уазику, встретился Григоров — задорный, черноглазый, распаленный короткой перестрелкой, в которой ему пришлось участвовать.
Все, собственно, уже было закончено, на площадке стояли две «скорые помощи», две «канарейки», прибывшие из городского управления внутренних дел, появились два важных господина, один в штатском, другой в милицейской форме, с полковничьими звездами на погонах, но Головков пока не спешил докладывать им что-либо.
Выезд, саму горловину асфальтовой, испохабленной строителями дороги, ведущей в главный корпус академии, перекрывал старенький, перекрашенный в пятнистый защитный цвет (как и бэтээр) автобус.
Подполковник остановился около Григорова, смущенно покашлял в кулак, потом тронул старшего лейтенанта за плечо:
— Извини меня, Шуня.
— За что, товарищ подполковник? — удивился тот.
— Да так. — Головков неопределенно приподнял одно плечо, потом виновато глянул на Григорова: — На всякий случай.
— Ради бога, товарищ подполковник. — Шуня засиял лучисто: все-таки он был легким человеком и общаться с ним было легко.
— Вот что, Шуня, — попросил подполковник, — возьми человек десять омоновцев с собой и прочеши ельник насквозь — вдруг что-нибудь обнаружится? Оцепление стоит далеко, до оцепления пространство такое, что в нем батальон можно разместить…
Шуня послушно кивнул, приложил руку к виску и исчез в ельнике. Появился он около Головкова через пятнадцать минут: подполковник, раздраженный, с красным лбом, что-то объяснял важному господину в штатском, на пиджаке которого красовался трехцветный знак — нынешний российский флаг. Но значок этот не был депутатским, депутатский флажок совсем иной, Шуня знал, как он выглядит, — скорее всего, это был партийный знак для узнавания «свой — чужой».
Разных демократических партий, движений, кружков ныне возникло видимо-невидимо, господин этот состоял в одной из этих структур. То, что он из «безпеки» — госбезопасности, было видно по его лицу: отпечаток такой же четкий и прочный, как в годы Леонида Ильича Брежнева у комсомольских работников.
Комсомольских работников, особенно руководящих, номенклатурных, Шуня тогда мог отличить от кого угодно. Так и в этом разе. Увидев, что господин с трехцветным значком брюзгливо приподнимает верхнюю губу, чтобы выдать Головкову очередную порцию разноса, Григоров решительно подступил к подполковнику:
— Вас срочно требуют к себе омоновцы!
— Что им еще надо? — ворчливо проговорил Головков, но по лицу его было понятно, что вмешательством Шуни он доволен.
— Требуют как можно быстрее, — не отступался от своего Шуня. Высокомерный взгляд «безпековца» его не испугал, да и не успел тот отчитать ни Головкова, ни Шуню — слишком долго разгонялся, медлительность была заложена в этом господине вместе с мозгами. — Там двое, — Григоров ткнул рукою в ельник, — один мертвый, другой помирает.
— Кто они? — поморщившись, спросил Головков.
— Не знаю, — сказал Шуня, — убитого без вас обыскивать пока не стали, а раненый… он находится без сознания.
— Правильно сделали, — одобрил действия Шуни подполковник. — Где это? Давай… бегом!
Шуня привел Головкова на небольшую, устланную старой хвоей делянку, на которой лежал человек в тяжелых десантных ботинках; ноги его от сильного удара были широко раскинуты.
— Мда, — постояв несколько секунд над убитым, Головков удрученно качнул головой, попросил Шуню: — Проверь, может, у него какие-нибудь документы есть?
Хотя он был уверен, что никаких документов у убитого здоровяка нет. Впрочем, и без документов подполковник знал, кто убит. И Шуня знал… Оба догадались, но милицейское дело такое, что пока не держишь в руках паспорт, либо ксиву, приравненную к паспорту, например орденскую книжку, — не делай никаких выводов.
— Сейчас проверим. — Шуня протянул к убитому руку, остановился: подполковник вдруг стремительно поднялся с места и нырнул под низко опущенные лапы елей, откуда доносился слабый задавленный стон. Там лежал раненый. Человек этот был незнаком Головкову совершенно, он не проходил ни по материалам наблюдений наружной службы, ни по «фотосессиям», которые были сделаны сотрудниками милиции, в чье поле зрения попали люди, связанные с бандитами.
Скорее всего, это был сотрудник академии, либо случайный «искатель грибов», вышедший на промысел и угодивший под шальную пулю. Нестриженный, седой, в неряшливой одежде, с щетиной, густо обметавшей его плоское широкое лицо… Он мог оказаться и обычным бомжом.
Жалко человека. Ни за что ни про что попал под беспощадный свинец — не очутись он на этом месте совершенно случайно, никакой пули бы не получил. Находился он без сознания, лишь тихий жалобный стон, вылетавший из широко открытого рта, свидетельствовал о том, что он еще жив.
— Старший лейтенант Григоров, — позвал подполковник Шуню, — этого человека надо срочно в больницу, ему нужна помощь.
— Две «скорых помощи» уже здесь находятся, — сообщил Григоров, — еще две на подходе. Через десять минут доставим в больнцу. — Оглядевшись, увидел автоматчика из омоновского оцепления, позвал его к себе. Показал на распластанного Пыхтина: — Проверь его по части бумаг. Если найдешь что-то интересное — документы, записки, карты — принеси… И кого-нибудь из наших сюда пришли.
— Понял! — Автоматчик козырнул и исчез.
Головков вновь переместился в ельнике на очередную точку — все-таки богатые лесопосадки имела сельхозакадемсия на своей территории, одних только елей можно было насчитать не менее двадцати видов — от северных полярных до черноморских, разлапистых, с крупной хвоей, именуемых пиниями.
На площадке, где лежал Игорь Иванов, Головков присел на крупную горбатую ветку. Вгляделся в лицо капитана. В горле у него что-то громко хлюпнуло.
— Эх, Игорь, Игорь, — прошептал он беспомощно, — что я теперь в Москве скажу? — Плечи у подполковника дернулись беспомощно, он закашлялся. Откашлявшись, стянул с себя серую милицейскую куртку, накрыл ею Игоря. — Как я теперь в глаза буду мужикам в Москве смотреть?
Через несколько минут появился Шуня, присел на землю по другую сторону еловой поляны, и, коснувшись пальцами куртки Головкова, поправил ее, спросил негромко:
— Вы его знаете, товарищ подполковник?
— Это наш сотрудник из Москвы. — Головков поморщился горестно, от того, что Игорь Иванов не слышал его, ему хотелось материться и одновременно плакать, затем строго глянул повлажневшими глазами на Григорова: — Давай, Шуня, скорее за докторами! Вообще тащи сюда всех, кто прибыл на «скорой помощи»… Надо всем, кто ранен, помочь… Нужно успеть это сделать, понял? — Голос у него был такой, что до Шуни дошло: подполковник надеется, что парень из Москвы, прибывший им на помощь, сумеет выжить…
— Так точно! — четко прогворил Шуня.
Через три минуты на поляне появился врач, и подполковник проговорил что-то возбужденно, пространство перед ним словно бы посветлело, раздвинулось, недобрые асфальтовые лапы елей тоже посветлели, налились серебристой голубизной, — и умолк, когда врач тронул его рукой за плечо:
— Отойдемте в сторону, товарищ подполковник.
— Мы этого парня к ордену будем представлять, — произнес Головков заведенным тоном.
— Что орден, — удрученно вздохнул врач, круглолицый загорелый человек с седой щеточкой усов, — обычная медяшка. Пустота, условность… Да и не нужно ему уже никаких орденов. Всё.
— Как всё? — вскинулся подполковник.
— А так. Не нужны ему уже никакие ордена.
— Это же государственная награда, — начал было подполковник и осекся: а ведь врач прав. У Головкова даже глаза стало резать от боли.
— Он умер, — тихо и спокойно произнес доктор. — Совсем недавно, почти только что… Почти у вас на руках.
Лицо у Головкова посерело, вытянулось, глаза остановились. Живым остался, пожалуй, только рот: дернулся правый угол, печально пополз вниз, потом остановился, вернулся на свое место. То же самое произошло и с левой частью рта. Губы болезненно растянулись.
Подполковник тяжело поднялся и, раздвигая колючие упругие лапы елей, встающие на его пути, пошел к машинам. Потом остановился, пошатнулся на непрочных, внезапно ослабших ногах, развернулся на сто восемьдесят градусов и кинулся назад, к убитому капитану Иванову…

Глава двадцать седьмая

Арестованных было меньше, чем убитых, — бойня разразилась, как на войне, — в общем, арестовали всего двоих. Это были Кежа, он же Сараев Казбек Асланович, коммерческий директор товарищества с ограниченной ответственностью «Горная сосна» — угрюмый, с жестким взглядом и тяжелыми руками молотобойца господин и Семен Лапик — фельдшер городской больницы.
— Негусто, — подвел черту под операцией Головков, — самый опасный из преступников, как выяснилось, ушел.
— Но он был у нас не самый главный, — угодливо встрепенулся Лапик, но Головков даже не обратил на него внимания, остановился перед Кежей, глянул на его руки, усмехнулся: — Коммерческий директор, говоришь?
Кежа не стал реагировать на эти глупые, с его точки зрения, слова, отвернул голову в сторону.
— Ну-ну! — хмыкнул подполковник, всмотрелся в массивные, посеченные царапинами и старыми, кожисто поблескивающими шрамами руки Кежи. Пальцы с оплющенными концами были темными от въевшейся грязи, машинного масла и металлической крошки, под ногтями красовались темные полоски. — Ладно, разберемся, какой ты коммерческий директор.
Подполковник сделал шаг к окну, чтобы в свете увидеть Кежины глаза — глубокие, почти непроницаемые, жесткие и одновременно тоскливые, Кежа проворно отвернул голову в другую сторону.
— Ну-ну, — еще раз сказал подполковник. Было понятно, что этот человек для горячего допроса, который часто проводят по свежим следам, еще не созрел. — И не надо, можешь ничего не говорить, можешь молчать, можешь вообще сутки сидеть и смотреть в угол камеры, это твое дело. Все равно мы все про тебя узнаем. Понял?
Для горячего допроса годился фельдшер. Этот все выложит. Не только секреты, которые знает, но и те, которые не знает. Поэтому к информации фельдшера надо относиться взвешенно, делить ее на два, а то, что останется от такого просева, — хорошенько проверить.
Кежа неожиданно вскинулся и, глядя мимо подполковника, запоздало процедил сквозь зубы:
— Узнавайте! То, что узнаете — ваше!
Подполковник словно бы не услышал его. В эту минуту ему принесли удостоверение, найденное в кармане Федорчука — пухлые кожаные корочки с нарядным золотым тиснением «Комитет государственной безопасности СССР» на имя Овчинникова.
— Заключение экспертизы: удостоверение подлинное.
Подполковник госбезопасности Овчинников Илья Алексеевич был убит неизвестными лицами в ненастную ночь тридцатого сентября в своей квартире. Головков развернул удостоверение, вгляделся в безмятежное, крепкощекое лицо человека, любившего, судя по всему, хорошенько выпить и так же хорошо закусить, вздохнул, захлопнул и произнес, резко повернувшись к Кеже:
— Хорошая улика!
Перевел взгляд на Лапика. Тот затрепетал. Мда, трудная предстоит работа — тащить из болота бегемота… Но не труднее, чем та, что тащил Головков на себе раньше. Он на минуту представил, как ему придется распутывать этот клубок. И все равно тяжелее, чем раньше, не будет.
Раньше начальство иногда доводило его до белого каления: когда будет пресечена деятельность лютой банды, когда наступит тишина в городе, когда он арестует преступников — вопросы были похожи друг на дружку, как краснодарские воробьи, в день следовало не менее десяти звонков и на все надо было вежливо ответить.
И не приведи господь сорваться, сказать резкость — съедят без хлеба и соли. У нынешней власти дело на этот счет поставлено круто, гораздо круче, чем у коммунистов, — едят так, что даже слышно, как хрустят раздавленные стальными зубами косточки, намазывают горчицей и едят…
Он выпрямился, вновь глянул на темноликого Кежу и приказал дежурному — молодцеватому старшему лейтенанту, недавно закончившему академию:
— Арестованного Лапика — ко мне в кабинет, а этого… — он отвернулся от Кежи, словно бы тот был ему совершенно неинтересен, безразлично скользнул взглядом по зеленой стене, — этого отведите в камеру, пусть подумает, как жить дальше.
Раньше Головкова не раздражала собственная контора, эти выцветшие, с налетом белесости, будто о них размазали туман, стены, темный затоптанный сотнями неаккуратных ног пол, тусклые лампочки под потолком, сейчас эта убогость вызвала не только раздражение, а внутреннюю злость и вместе с ней — желание наплевать на все и уйти на пенсию: свое он, в конце концов, выработал, стаж есть, руки-ноги имеются — проживет и без милиции.
И много лучше будет себя чувствовать — и денег будет больше, и еды на столе, и свободы, и не надо будет перед всяким плюгавым чиновником из администрации мэра вытягиваться во фрунт, докладывать про свои невеселые дела, а потом выслушивать нотации.
Что, собственно, требовать от милиции, когда у нее связаны руки и ноги, запрещают трогать то одного замаранного хлюста, то другого, то третьего. А как их не трогать, когда первый — вор, второй — взяточник, третий, убирая соперников, оплатил несколько заказных убийств, четвертый возвел финансовую пирамиду и обобрал население половины края, пятый попался на том, что переправил в Турцию несколько сот килограммов золота, и так далее. Виноватых много, а тронуть никого нельзя. Вот и качает права плюгавенький чиновник из администрации и качает, протирая пальцами стекла очков, гундосит, учит жить и требует, чтобы менты учили основы капитализма.
Ловить можно только таких, как этот дурачок-фельдшер, да хмурый кавказец с натруженными руками заводского слесаря — эти, словно бессловесные твари, пакостят и отвечают за то, что напакостили. Отвечают по полной программе, в том числе и за неприкасаемых, беря их грехи на себя. И не только грехи, но и вину — их сроки, их наказания. Вплоть до «высшей меры»…
Головков поднялся к себе в кабинет. Следом конвоиры привели Лапика, вздрагивающего от каждого взгляда, с трясущимся подбородком и перекошенными плечами. Подполковник нажал на кнопку, вызывая секретаршу. Жанна сегодня была краше обычного — превзошла саму себя. Подполковник отметил это и улыбнулся неожиданно печально: слишком уж велика была разница между Жанной — этим праздником жизни и людьми, с которыми он сегодня воевал.
— Ерохова ко мне, пожалуйста, — попросил он. — С блокнотом.
Усевшись в кресло, глянул привычно в окно — обладало окно его кабинета некой притягательной силой, подумал о погибшем Игоре, и сухая тоска обдала его с головы до ног, будто он попал в песчаную бурю, в горле запершило, в глазах появилась резь. Он задержал в себе дыхание, отер пальцами глаза. Эх, Игорь, Игорь! Что он теперь скажет московскому начальству? Нудить ведь будут, как все демократы… А что скажет старику Хромову, человеку хоть и простому, но всегда готовому прийти на помощь и еще сохранившему, вопреки всему, такие понятия, как дружба, чувство локтя, честь, верность долгу… Что он скажет Хромову?
Ведь старику за потерю сотрудника придется держать ответ перед своими начальниками. Тоже, кстати, демократами. В Москве ведь до последнего времени городской милицией командовал то ли геодезист, то ли картограф, а может, вообще игрок в покер — ведь все трое связаны с картами…
Он сидел молча до тех пор, пока в кабинете не появился Ерохов. Когда майор занял место за столиком в углу, положил перед собою стопку простой желтоватой бумаги, — вместо блокнота, — подполковник очнулся, отер рукою лицо, будто умылся, и хмуро посмотрел на Лапика.
— Ну что… Теперь рассказывай!
— Чего рассказывать-то, товарищ подполковник?
— Гражданин подполковник, — раздраженно поправил Головков.
Лапик болезненно поморщился, шмыгнул носом. Волосы на его голове поднялись клоками — в одном месте возник неряшливый нечесаный хохол, в другом, в третьем, глаза сделались мокрыми. Головков отвел взгляд от этого фикуса — противно смотреть.
— Так уж сразу и гражданин? — плаксиво проговорил Лапик. — Я в эту передрягу попал случайно. Пошел в ельник по малому делу, — Лапик покхекал, будто в горло ему попало что-то постороннее, вызвало першение, со смущенным видом поддернул штаны, — и задержался.
— Что, в академии туалетов нету? — ехидно поинтересовался подполковник.
— Почему? Есть, но… — Лапик сделал неопределенный жест обеими руками, — но знаете, на свежем воздухе лучше.
— Эстет! — усмехнулся подполковник.
— Да. И думается на свежем воздухе хорошо. Хемингуэй, например, очень любил, сидя под кустом, обдумывать сюжеты своих произведений…
Подполковнику был противен этот разговор, этот трясущийся, до подбородка поджавший хвост человек, противно все, но без «горячего допроса» обойтись было никак нельзя, начинать же разговор этот надо было только после разбега… В разбеге же — обязательно нащупать некую сюжетную ниточку, способную спеленать Лапика и заставить его раскиснуть окончательно.
Головков распахнул папку, принесенную Жанной, когда допрос уже начался, в папке находился листок, на листке — информация, очень нужная для допроса. На ракетнице, переделанной под малокалиберные патроны и хорошо отрегулированной, подогнанной для точной стрельбы, имелись отпечатки пальцев Лапика.
— Ну и что было дальше? — спросил подполковник. — Значит, вы сидели в позе Хемингуэя под кустом, тужились по мере сил, мысленно рассуждали о философских трактатах Сенеки и Сократа, задница ваша нюхала цветы… И чего дальше? Началась стрельба. Что вы делали дальше?
— Стрельба напугала меня. Я оказался в каком-то заколдованном огненном кольце, — патетическим тоном произнес Лапик, он не заметил, как начал говорить «высоким штилем», отер пальцами мокрый нос. — Пули свистят, стреляют слева, стреляют справа, в воздухе пахнет порохом — жуть! Я упал на землю…
«Со спущенными штанами», — хотел было добавить подполковник ехидным тоном, но смолчал и спросил неожиданно сострадающе:
— А сами-то вы к этой стрельбе какое-нибудь отношение имеете?
— Да вы что? — испуганно вскричал Лапик.
— А как же у вас в руках оказалась ракетница? — сочувственные нотки в голосе сделались настолько приметными, выпуклыми, что Лапик вновь часто заморгал влажными глазами, потом всхлипнул. Ему было жаль себя. — Может, вас кто-нибудь заставил?
— Да-а… Заставил один… — пробормотал Лапик и вдруг со страхом понял: он сказал не то, совсем не то… Плаксиво сморщился, высморкался в старый, давно не стираный платок. Ведь он сейчас практически признался в том, что принимал участие в налете, в убийствах, застонал подавленно: — Ы-ы-ы…
— И кто же этот один? — спокойно, прежним сочувственным тоном спросил подполковник.
Доброжелательный голос Головкова на несколько секунд успокоил Лапика, — но только на несколько секунд, внутри у него вновь возник ужас, вспыхнул огнем, родил боль, он вспомнил человека, которого застрелил, новичка по имени Егор, которого Бобылев звал Горкой, и опять заскулил обреченно и жалобно, как человек, почувствовавший, что под жизнью своей пора подбивать бабки…
— Ы-ы-ы!
Подполковник вторично заглянул в листок бумаги, вытащенный из папки, спросил:
— А так, выходит, оружие раньше в руки вы не брали?
— Не брал, не брал… — торопливо проговорил Лапик, перекрестился: — Истинный крест!
— Никогда и никакого?
— Никогда и никакого. Даже дубину в руки, и ту не брал. Хотя, как я понял, разбойников с дубьем в том ельнике было полным-полно.
— Неправда ваша. — Головков щелкнул рычажком селекторной связи, нагнулся к микрофону, приказал: — Принесите-ка мне от экспертов вещдок, не то разговор заходит в тупик.
Через минуту ракетница лежала на его столе. Головков постучал пальцем по столу рядом с ракетницей.
— На рукояти найдены отпечатки ваших пальцев, — приподнял листок, который держал в руке, — это подтверждает экспресс-экспертиза. Откуда тут взялись отпечаточки?
— Я это… Ы-ы-ы! Я случайно, — окончательно смятым, наполненным слезами голосом проговорил Лапик. — Ы-ы-ы!
— Случайного в таких делах не бывает ничего, — рассудительно произнес подполковник, показал Лапику еще один лист бумаги — он был принесен вместе с ракетницей. — А вот этот документ свидетельствует, что раньше из этой ракетницы также были убиты люди, в частности, один из членов семьи предпринимателя Попондопуло.
— Ы-ы-ы-ы! — затрясся Лапик. Из широко открытого рта его вытекла струйка слюны, опустилась на пол.
Подполковник встревоженно глянул на Ерохова, спросил немо: «А не напруденит, не нагадит он нам тут? Лопнет мочевой пузырь либо прорвется желудок, мы тогда захлебнемся в вони». Ерохов в ответ качнул головой, говоря: нажим на этого червяка нельзя ослаблять ни на миг, надо давить его, давить, он очень скоро начнет раскалываться.
Дверь открылась решительно и резко, на пороге кабинета возник прокурор Лысенко, как всегда подтянутый, благоухающий вкусным одеколоном, в модном костюме.
— Прошу, Сергей Сергеевич, — подполковник приподнялся в кресле, — я вас сегодня искал, но не смог найти.
— Сегодня я прозаседался, — досадливо махнул рукой Лысенко, с интересом глянул на сгорбленного раскисшего Лапика, — кругом сплошная говорильня, речи без остановки, ораторское кипение, патетические бредни, а толку — с гулькин нос, — выдвинул из-за приставного столика стул, сел на него и вновь с интересом глянул на Лапика. — А у вас тут, я вижу, душевный разговор идет…
— Очень душевный, — подтвердил Головков, — от прилива чувств гражданин даже расплакался…
— Принять участие можно? — спросил прокурор.
— Милости прошу! Мы только что вспоминали Хемингуэя. Скоро следующего классика будем вспоминать, Джона Стейнбека или Уильяма Фолкнера. Все зависит от нашего гостя, от его вкусов.
— Интересно, интересно, — Лысенко улыбнулся.
— Пока мы выяснили, что на этой ракетнице, — Головков опять красноречиво постучал пальцем, — приспособленной для стрельбы боевыми патронами малого калибра, находятся отпечатки пальцев нашего гостя Лапика Семена Семеновича… Это раз.
— Ы-ы-ы! — не выдержал Лапик.
— Есть еще и два. На ракетнице — кровь нескольких убитых.
— Ы-ы-ы! — попробовал выть Лапик, но Головков хрястнул кулаком по столу и «наш гость» разом заткнулся.
— Три: гражданин Лапик стрелял из этой ракетницы. Лично. Воем делу не поможешь, Лапик, облегчить наказание можно только чистосердечным признанием.
В дверь раздался аккуратный стук, Головков недовольно поморщился, хотел было сделать Жанне разнос, но Лысенко, словно бы что-то почувствовав, остановил его:
— Погоди!
На пороге возник Григоров, неожиданно хмурый, без привычной своей улыбки, вопросительно глянул на Головкова:
— Товарищ подполковник, это важно.
— Входи, — разрешил тот.
Шуня положил ему на стол новый лист бумаги, тот пробежался по нему глазами и, откинувшись назад, гулко сглотнул что-то — то ли горечь, то ли непрятное тепло, собравшееся во рту, то ли еще что-то, обычно собирающееся в нас, когда нам бывает плохо, махнул перед собой ладонью, сбивая неприятную паутину, возникшую из ничего, поморщился, поняв, что никакой паутины перед ним нет.
— Что-то случилось?
— Да. Из этой ракетницы был убит сотрудник московской милиции капитан Иванов… Помнишь его? Он был дан нам в помощь.
— Помню. Он погиб? — удивленно спросил прокурор.
— Да. Успешно внедрился в эту банду и погиб. — Подполковник сжал зубы и с ненавистью глянул на Лапика. — Из-за какой-то дряни, из-за дерьма…
— Ы-ы-ы! — вновь взвыл почувствовавший недоброе Лапик, запустил в волосы пятерню, клочковато расчесал их — голова его стала выглядеть еще более неряшливой. — Ы-ы! — Он поднял мокрое, с опухшими маленькими глазами лицо. — Я все расскажу…
— Конечно расскажешь… Давай! — недобро произнес Головков. — Лучше сейчас, потому что потом будет поздно.
— Все-все расскажу! Мне страшно! — Лапик сморщился, снова запустил пальцы в нечесаные пыльные волосы, подергал их, потом зачем-то ухватился за уши, потянул вверх, и подполковник прежним недобрым тоном предупредил его:
— С ушами-то, парень, поосторожнее. Так можно и череп отделить от позвоночника.
У Головкова в его милицейском прошлом был прискорбный случай, когда один дяденька, желавший родному племяннику счастья и карьерного роста в будущем, решил потаскать его за уши — согласно народной примете. Так, дескать, испокон веков поступали на Руси, — и всегда получалось. Ухватил он племянника за локаторы и приподнял. Исход оказался трагическим: голова у племянника отделилась от тела. Умер он мгновенно.
Лапик тем временем подавился воздухом, закашлялся, замотал головой, попробовал снова восстановить голос.
— Хватит выть! — прикрикнул на него Головков. — Как грабить, так довольная улыбка до ушей, как отвечать — так волчий вой.
У Лапика что-то булькнуло в горле, зачавкало и он согласно мотнул головой. Головков налил в стакан воды, придвинул Лапику.
— Выпей!
Говорил Лапик без перерыва час десять минут. Рассказал все, что знал. И про Шотоева, и про Бобылева, и про Пыхтина, и про «девок из академии», как он назвал Лизку Фирсову и ее несчастную подружку по фамилии Пивнюк, и про то, как он переделывал стволы, не забыв при этом подчеркнуть, что совершал это по принуждению. Он не хотел, но его заставляли. Если бы он не согласился — убили бы.
Головков и Лысенко слушали его не перебивая. Ерохов записывал рассказ Лапика. Закончив говорить, Лапик поднял мокрое лицо:
— Суд учтет, что я все рассказал чистосердечно?
Подполковник не ответил на вопрос, рот у него сжался в твердую линию, он глянул в окно — сделал вид, что не услышал вопроса. Лысенко же заметил по-прокурорски сухо:
— Это дело суда.
— И все-таки — учтет?
— Думаю, что да.
На мокрых обескровленных губах Лапика появилось что-то похожее на улыбку, хотя это была вовсе не улыбка.
Когда Лапика увели, Головков проговорил неожиданно задумчиво:
— Помнишь, после войны в России орудовала «Черная кошка»? Очень отчаянная была банда…
— Нас с тобою тогда еще не было на свете.
— Неважно. Банда-то была. Фильм на эту тему есть, с Высоцким в главной роли… Так вот, банда та — тьфу, ничто, детский лепет по сравнению с этим товариществом, с «Горной сосной», — он поднял бумагу, лежавшую на столе, — тьфу, ничто, детский лепет! Слово хорошее испохабили — товарищество…
— Тьфу — это верно, — согласился Лысенко. — По моим прикидкам, на счету товарищества — не менее пятнадцати трупов.
— Если не более.
— Если не более, — Лысенко согласился и с этим, — но самый крутой из всех уркаганов, как я понял, не пойман.
— Далеко не уйдет. — Подполковник нажал на рычажок селектора, вызывая дежурного, из динамика вырвался мощный разгоряченный бас. — Ты потише, потише говори, — попросил подполковник, — а то у меня стекла в окне вылетят. Что там с «Жигулями», на которых ушел преступник… — Головков заглянул в бумагу, — Бобылев его фамилия…
— Как сквозь землю провалился, — виновато пробасил дежурный. — Проверяем все зеленые «Жигули» подряд. Результатов пока — ноль.
— Почему все зеленые? Что, «Жигули» зеленые были? И номера знаете?
— И номера знаем, товарищ подполковник. Только есть сведения, что номера… в общем, могут быть фальшивыми.
— Если будет что-то новое — доложите сразу. — Головков щелкнул рычажком селектора.
— Один он не опасен. Только вряд ли куда он сейчас в одиночку сунется, — сказал Лысенко.
— То, что не сунется — это верно, но оставлять его в покое — штука рискованная.
— Он попадется, вот увидишь!
— Ладно, — подполковник махнул рукой, обрезая разговор, — я — человек суеверный, пока не попадется — говорить об этом не будем. — Он устало вздохнул. — Как там твой щенок?
— Подрастает. Уже вовсю грызет ботинки.
— Отучай, отучай от этой дурной привычки. Раз сейчас грызет ботинки — значит, потом будет грызть подстреленную дичь.
— Я уже об этом думал.
— Только не бей. Отучай лаской, лаской…
— Так и поступаю.
— Ну что, зовем на ринг следующего. — Подполковник вновь резко переменил тему. — Задержанный Сараев Казбек Асланович. Окружающие звали его Кежей… Говорить он отказался наотрез.
— А что? Давай!
Поговорить с Кежей не удалось и в этот раз, плотно сжав губы, он молчал, да упрямо отводил голову в сторону.
— Ну, молчи, молчи, — подполковник кивком подал команду конвоиру увести арестованного, — нам с Сергеем Сергеевичем абсолютно все равно, будешь ты говорить или нет…

Глава двадцать восьмая

Бобылев двигался по оживленной южной трассе недолго, вскоре он вновь свернул на безлюдный проселок, проскочил небольшую справную станицу, встревожил гусей, которые, сбившись в два горластых гогочущих стада, выясняли отношения друг с другом, свернул в кудрявый, еще не обтрепанный жесткими осенними ветрами светлый лесок, остановился.
Воздух был наполнен тревогой, он чувствовал горечь тревоги едва ли не физически, ощущал вкус, запах, мог, наверное, даже взять воздух на язык и разжевать его. На лице Бобылева резко проступили оспяные выковырины, виски и щеки потемнели, будто обсыпанные порохом.
Он огляделся, стараясь засечь всякое, даже малое движение между стволами — неспешный полет листа, мельканье птичьей мелкоты, перепархивающей с одного места на другое, замер на несколько мгновений — не слышно ли каких-нибудь голосов неподалеку?
В эту пору народ любит наведываться в леса — из чисто эстетических, скажем так, соображений, поскольку все, что можно было взять от леса, он уже взял, в лесу ныне очень красиво, ярко, нарядно, звонко. Бобылев сплюнул на землю:
— Тьфу!
Потрогал рукой теплый капот машины, движение было благодарным, бережным, так, наверное, казак относится к своему коню, выручившему его, — затем достал из бардачка запасные пластиковые номера, пучком листвы стер грязь с номеров настоящих и наклеил на них пластиковые. Проверил, нет ли где под пленкой воздушных пузырей, зазоров, отслоений, дефектов не было, и он остался доволен.
Через десять минут двинулся дальше — также проселочной дорогой, аккуратно объезжая посты ГАИ и разные узловые точки, где можно встретить милиционеров; Бобылев держал путь к своему дяде — егерю, жившему на далеком кордоне.
Он кожей своей ощущал, что его обкладывают, пробуют вычислить и задержать, вполне возможно, что останавливают такие же зеленые «Жигули», проверяют документы.
— Хрен вы меня задержите, — не выдержал он, показал желтые прокуренные зубы. — Накося! Получите! — Он сложил пальцы в популярную комбинацию. — Ешьте до блевотины!
До дяди он добрался без происшествий, в сеть, накинутую на Краснодарский край, не попал: слишком крупной была ячея. Дядя сидел у себя в домике и вечерял, как он называл свои обильные ужины — лущил сильными толстыми пальцами куриные яйца, пил водку из литровой заморской бутылки с броской этикеткой «Заморская», заедал дикой уткой, порезанной на куски, и рыбой — мелкими, сладкими, наловленными в лесном озерце карасями.
— Ба, племяш! — Увидев Бобылева, он громко хлопнул руками по коленям, улыбка растеклась по его широкому довольному лицу. — Садись, гостем будешь!
В гостях у дяди находилась густобровая справная казачка с темным карминным румянцем, плотно припечатанным к щекам.
— А ты, дядюшка, выглядишь во! — взглянув на казачку, Бобылев показал дяде большой палец. — Огурец!
Дядя захохотал, широко повел рукой по пространству:
— Садись, не стой… В ногах правды нет. Перекуси, а потом о деле будем говорить. Водки выпьешь?
— Нет, я за рулем.
— Напрасно. Водочка такая, что не каждому на стол попадает, — дядя пощелкал ногтем по боку нарядной бутылки, — сам Ельцин, говорят, пьет только такую, и с ним еще некоторые избранные лица. — Он лихо пристукнул пальцем по горлу, довольно засмеялся.
Конечно, дядя, как обычно, привирал, этим он отличался с молодости, — и явно в посуду из-под президентской водки налил водку обычную, какого-нибудь темрюкского или приморско-ахтарского происхождения, сучок, от которого через три минуты появляется икота, а через десять — потребность наклониться над унитазом и очистить желудок. Вообще-то дядя старался повыгоднее выглядеть перед казачкой, это он, как сам выражался, «заливал баки».
— Нет, спасибо, — окончательно отказался от «кремлевской» Бобылев. — Кусок утки я, пожалуй, съем, и карасей отведаю, а вот от водки воздержусь.
— Ну-ну. — Дядя налил водки себе, налил казачке, церемонно с нею чокнулся, поклонился, как герой из старого фильма, где люди очень вежливо относятся друг к другу, соблюдают этикет и расточают такие улыбки, что сразу хочется попросить чаю без сахара. — Дай бог, не по последней, — громко провозгласил дядя и одним махом опрокинул в себя старый граненый лафитник, из которого любил пить водку.
То, что он пил водку только из лафитника, Бобылев помнил с детства и не раз удивлялся странности дяди. Вино либо, скажем, коньяк дядя пил из другой посуды: из стакана, фужера, мог из обычной кружки, которой черпают воду из ведра, один раз видел даже, как пил из ладоней, поскольку посуды под рукой не оказалось — портвейну ему налили в ладони и дядя легко с этим справился. А потом ладони еще и облизал, похвалил: «Однако вкусно… Добавки нет? Жаль!»
— Ешь, ешь, племяш. — Дядя одобрительно хлопнул Бобылева по спине.
Минут через десять он, насытившись, отвалился от стола и, расстегнув пряжку ремня на брюках, потребовал строго:
— А теперь докладывай, с чем пожаловал?
Бобылев чуть не вздрогнул: слишком внезапным оказался вопрос, но на лице его ничего не отразилось, он спокойно взял с лавки полотенце, вытер им руки, произнес дружелюбно:
— Да вот, в отпуск меня выпихнули… В несезон. Ныне ведь как: все хозяйства кооперативные, хозяин, который платит деньги, не спрашивает, когда ты хочешь пойти в отпуск, летом или в бархатный сезон, в золотом сентябре, выпихивает, когда хочет…
— Мда. — Дядя неожиданно трубно захохотал, притянул к себе густобровую казачку. — В наше время, при советской власти, это происходило по другому, обязательно спрашивали: «Бобылев, ты потных баб любишь?» — «Не-а!» — «С тобой все ясно. В отпуск пойдешь зимой».
— Сейчас речи ведут другие. Вызывает хозяин и говорит: «С завтрашнего дня я чтоб две недели не видел тебя на работе!» — «А отпускные?» — «Пока без отпускных! Вернешься — поговорим».
— Что хотят, то демократы с нашим братом и делают, — удрученно проговорил дядя. Покрякал в кулак. — Значит, ты хочешь у меня тут, на кордоне, пожить?
— Ну, не обязазательно на кордоне, можно на каком-нибудь хуторе, поскольку у меня ни на Анталью, ни на Хургаду денег нет.
— Больно интересно ты, племяш, выражаешься… И слова какие знаешь. С одного раза не выговоришь, непонятные какие-то: то ли матерные, то ли еще какие.
— Нормальные слова. Хургада — это курорт в Египте, Анталья — то же самое в Турции.
— Ты чего, племяш, новым русским заделался?
— В том-то и дело, что не заделался. Если бы заделался — поехал бы туда либо на Канарские острова.
— Ладно, племяш, устрою я тебе Канарские острова на хуторе. Только ты ведь там заскучаешь.
— Не заскучаю. На уток с ружьишком схожу, снежок ежели выпадет — за зайцами побегаю, не выпадет — на кабана поохочусь. Найду себе занятие.
— Молодец! — похвалил племянника дядя. — Люблю неунывающих людей!
Он устроил Бобылева на старый, еще помещичьей поры хутор, в центре которого стоял добротный, сложенный из темного, хорошо обожженного кирпича дом с двумя квадратными облупленными колоннами — прихоть владельца, который когда-то жил здесь… Сейчас хутор разросся, превратился в маленькое уютное сельцо, имеющий даже собственный магазин с хорошим запасом спиртного, консервов, «сниккерсов» и компота в железных банках.
Семей на этом хуторе ныне обитает пять, одна коренная, состоявшая из прямых потомков хозяина, и четыре — из числа послевоенных переселенцев… — Прибыли господа со стороны.
В доме таких переселенцев и нашел приют Бобылев. Со стариком — плешивым и важным, опирающимся на дубовую клюку, Андрианычем дядя Бобылева был в приятельских отношениях, за регулярные поставки кабанятины, уток, зайцев, Андрианыч одарял егеря таким чистым и вкусным первачом, что его от заводских напитков невозможно было отличить. Когда-то Андрианыч хорошо воевал на фронте, командовал ротой, имел четыре ордена, один из них — редкий, Богдана Хмельницкого, полученный за форсирование Днепра, после войны работал в различных строительных организациях — в основном прорабом, также заработал кучу наград, а к наградам — порчу на оба глаза.
Организм у Андрианыча был крепким, два стакана первача, принятые за ужином, переваривал легко, а вот глаза у него совсем сдали, он и сам не мог понять, видит он или нет?
— Андрианыч, я к тебе постояльца привел, возьмешь? — Дядя вплотную приблизил свое лицо к лицу старика.
Старик всмотрелся в широкую, как автомобильное колесо, добродушную дядину физиономию, заулыбался обрадованно:
— Возьму, отчего не взять-от? Места много, в компании веселее будет. А кто постоялец?
— Да племяш мой. Он в отпуске находится, но по деньгам, по зарплате нынешней, только Ельцин и может позволить себе полноценный отдых. Племяшу денег даже на вареную морковку не выдали… Того, что у него сейчас шуршит в кармане, хватит лишь на пару раз сходить в кино. Вот он и приехал к нам.
— Правильно сделал, — одобрительно наклонил голову Андрианыч. — Ну что, по стаканчику опрокинем? Я тут по новой технологии такой напиток изготовил — м-м-мэ!
— Грех не опрокинуть, — расплылся в веселой улыбке дядя, — а что за напиток, позволь спросить?
— Чесночный. Пьешь его и будто бы хорошей колбасой закусываешь. Все происходит параллельно.
— Давай! — воодушевился дядя и лихо рубанул рукой воздух.
Кроме Андрианыча в просторном теплом доме жила еще махонькая, как воробей, очень тихая старушка — последняя жена хозяина, которую не видно было и не слышно, да еще наездами бывала дочка с семилетним ребенком. Если каждому жильцу выделить по комнате и одну, самую большую, отвести под общие обеды и вечерние бдения, то в доме останется еще три свободных комнаты. Построился Андрианыч с размахом — недаром прорабом был.
Бобылеву отвели просторную комнату с двумя окнами, выходящими на огород. Дядя оглядел «апартамент» и остался доволен. Припечатал широкую ладонь к спине Бобылева, позавидовал неожиданно:
— Счастливый ты! Отпускник. А я сколько ни работаю, только два раза в отпуске и был. За все остальные брал компенсацию.
— Да у тебя вся жизнь — отпуск.
— Не скажи, — протестующее протянул дядя, — это только со стороны кажется, что жизнь у меня — клубника со сливками, а на деле она тяжелая, потная. По лесу пробежек в день, знаешь, сколько приходится делать? Зайцам это даже не снится. А браконьеры со своими стволами… Сколько их в лесу? Да в скалах здешних? Сидят за каждым пнем, в грудь егерю целятся. Если расстояние позволяет — стреляют.
— Страхи Господни! — не выдержав, воскликнул Андрианыч, громко ударил тяжелой палкой по полу. — А распознать их? И головой в собственную задницу? А!
— Как распознать? Разве у него на морде написано, что он опасный человек, браконьер с охотничьим карабином? На морде у него прежде всего написано, что он — благочестивый гражданин. Очень послушный, весь из себя такой, — дядя помотал в воздухе ладонью, — положительный… А на деле — пробы ставить негде. Ну ладно, Андрианыч, кончаем разглагольствования, — угощай своим чесночным коньяком.
Через час Бобылев отвез изрядно захмелевшего дядю, икающего от нагрузки и о чем-то вяло размышляющего, — в поддатом состоянии он очень любил пофилософствовать, — на кордон, сдал на руки тугощекой густобровой казачке.
— Й-йэх, назюзился! — беззлобно проговорила та, привычно подсунулась под тяжелое дядино тело и поволокла его в дом.
— Помочь? — запоздало предложил Бобылев.
— Не надо. Я привыкла.
Когда ехали на хутор, к Андрианычу, дядя нехотя и неловко, словно бы извиняясь перед Бобылевым, рассказал, что это за казачка? Беженка из Казахстана. Сама-то она здешняя, из-под Краснодара, но замуж вышла за лихого тракториста — покорителя целины и, соблазненная романтическими рассказами о тамошней жизни, отбыла с мужем в ветреный, голый, без единого деревца поселок, расположенный под Целиноградом.
Когда распался Союз, их с мужем буквально вытеснили оттуда. В великой печали погрузили они вещички в старый дырявый вагон, нанятый за огромные деньги, и отчалили в Россию, домой. Пока ехали, половину имущества забрали разные инспектора-проверяльщики, нюхачи-таможенники, представители новой демократической власти, крепколицые пограничники с собаками — в общем, все постарались отщипнуть свою долю, исключений не было; вторую половину имущества пришлось продать.
Муж подхватил в долгом путешествии скоротечную чахотку и сгорел в считанные полгода. Хоронить его было уже не на что. В общем, вернулась Любовь Зарубина на родину без всего. Словно бы и жизни прожитой, и добра в ней приобретенного не было. Родственники не приняли ее — не надо, мол, было уезжать. Так она и очутилась на лесном кордоне у пожилого егеря. Деваться ей было некуда.
— Пусть живет, — с разрешающим вздохом молвил дядя. — Что баба, что собака — все едино.
Казачка верно служила дяде — вон, поволокла его в дом. Бобылев, не попрощавшись, развернулся посреди леса и уехал на хутор.
По дороге сделал остановку и еще раз провел ревизию своему оружию. Автомат Калашникова, совершенно новый, если продать, долларов пятьсот за него точно дадут, два рожка, ПМ — пистолет Макарова, пара обойм к нему, три гранаты-«лимонки». Еще нож — старый верный спутник. Арсенал, в общем-то, неплохой.
Деньги… Деньги тоже были. На полмесяца хватит, а там видно будет. Деньгами, конечно, придется заняться. Как, где взять их, Бобылев пока не представлял и ломать себе этим голову пока не хотел. Захлопнул дверь кабины и поехал дальше.
Утром он проснулся от странной опасной тишины и не сразу сообразил, где он приземлился, на каком языке следует объясняться и вообще, что с ним?
Окошко в комнате было приоткрыто, и свежий утренний ветер трепал легкую ситцевую занавеску, натянутую на пеньковый шнур. Было тихо. Очень тихо. Бобылев сунул руку под подушку, нащупал пистолет. Помял пальцами подушку на другой стороне — там лежала «лимонка».
Он приподнялся, заглянул в окно — над ровными сиреневыми грядками огорода поднимался легкий пар. Похоже, ночью прошел тихий дождик — чуткий Бобылев его не услышал, — и сейчас, под лучами раннего солнца земля отдавала полученную влагу. На далеком плетне, в конце огорода сидели две вороны и, пригретые солнцем, мирно дремали. День обещал быть роскошным и, несмотря на позднюю осеннюю пору, — совершенно летним.
Бобылев не мог понять, что родило в нем острую опустошающую тревогу. Может, кто-то сидит под подоконником? Он взвел пистолет в боевое положение и выглянул в окошко.
Внизу никого. Лишь на пожухлом подорожнике, увядающем под окном, валялась треснувшая пластмассовая игрушка: то ли конь, то ли слон, то ли еще кто-то.
Вдруг раздался крик, который заставил Бобылева вздрогнуть, он поспешно втянулся назад в комнату и в следующий миг рассмеялся: кричал-то обычный, хотя и очень голосистый петух. Петух ликовал, славил то, что видел, звал к себе непутевых подружек, был рад тому, что жив, не плавает в супе, что светит ласковое солнце и земля от него обрела дивный розовый цвет и вообще весь мир стал розовым. Бобылев выругался и поставил пистолет на предохранитель.
Посмотрел на часы. Было семь утра — время для города раннее, а для сельской местности, где народ привык подниматься вместе с зарей, — самый раз. Бобылев облегченно рухнул на постель, повозил головой по подушке, нащупал затылком гранату; невольно подумал о том, что отныне гранату-«лимонку», а еще лучше — пару лимонок, пистолет и нож надо будет всегда, каждый день носить с собой. Куда бы он ни шел, где бы ни находился…
О вчерашнем думать не хотелось. Как и почему они провалились, вряд ли он сумеет разобраться — для этого нужно и мертвых оживлять и пленку раскручивать в обратном направлении. Но ни в город, ни тем более — в особняк товарищества он уже не поедет — слишком велик риск. Пока надо отсидеться здесь, отдышаться, осмотреться, послушать радио, почитать местные газеты, посмотреть телевидение — собрать информацию, словом. А будет собрана информация, тогда и станет все ясно.
Он затяжно, с надрывом вздохнул, перевернулся набок и вновь вздрогнул от громкого петушиного крика, раздавшегося чуть ли не над самым его ухом, выругался и поглубже натянул на себя одеяло.
Очнулся уже часов в десять. В комнате стоял хозяин и, пробуя нащупать глазами свет, льющийся из окна, скрипуче посмеивался.
— А спать ты, парень, очень даже горазд.
— Что еще делать в отпуске? — Бобылев зевнул. — Да в осеннюю пору? Только спать.
— Ты, парень, женатый будешь или нет? А то я у дядька твоего вчера не спросил.
В Бобылеве возникло злое протестующее чувство: и чего этому одуванчику от него надо? — в следующий миг он подавил в себе раздражение, ответил, стараясь, чтобы голос его звучал как можно доброжелательнее:
— Нет, не женатый.
— Что, невесту себе еще не нашел?
— Похоже, не нашел. — Бобылев вновь зевнул, потянулся, захрустел костями.
— Ишь ты, звук какой богатырский, — отметил Андрианыч, сделал два неловких шага. — Вглядываюсь, вглядываюсь в окошко, а света не вижу. У меня раз на раз не приходится. В одни дни вижу лучше, в другие хуже.
— А операцию не пробовали сделать?
— Зачем? — просто и горько спросил Андрианыч. — В мои-то годы? Да и денег у меня таких нет. Я уж в могилу пойду таким, какой есть.
— Мда, — Бобылев вяло махнул рукой, — все мы сидим в заднице, весь народ… В большой заднице.
— Ко мне дочка сегодня приедет, — неожиданно сообщил Андрианыч, — очень гарная дивчина… Приглядись.
Бобылев не удержался, растянул губы в улыбке: вона, какой добрый старик, даже дочь свою под него подкладывает… Старику он ничего не ответил.
— А вдруг приглянетесь друг дружке, — с ясно обозначившейся в голосе надеждой произнес Андрианыч, — а? У меня очень хорошая дочь. Только вот… в семейной жизни у нее не все ладится.
— Ладно, — пообещал Бобылев без всякого энтузиазма. Про себя подумал: «Знал бы ты, дед, кому девку сватаешь — не стал бы так стараться».
— Ведь ты же инженер… — Надежда, минуту назад возникшая в голосе старика, внезапно обрела силу, у него даже губы задрожали при мысли, что он может устроить судьбу родного существа, — правда?
— Правда. — Бобылев, все поняв, не стал его разочаровывать.
Дочь старика приехала к вечеру. Она носила короткие обесцвеченные волосы, серую одежду, была неприметна и, что вызвало улыбку у Бобылева, — «отзывчивая». Так о ней отозвался отец. Наверное, она действительно была отзывчивой — за ее юбку цеплялся черноголовый, кучерявый, похожий на арапчонка ребенок.
«Кому-то доверилась, отозвалась встречным движением — теперь с гуся того не имеет ни сала, ни мяса, ни яиц, ни пуха, — хмыкнул про себя Бобылев, — ни пера, ни лап с перепонками…»
Дочь старика звали Розой. Она картавила. Сложив ладошку ковшиком, сунула этот ковшик Бобылеву и застенчиво проговорила:
— Лоза.
Тот не сразу понял, что женщина не выговаривает «р», переспросил удивленно:
— Лоза? Такое имя?
— Не Лоза, а Лоза, — поправила его Роза, улыбнулась прежней скромной улыбкой, это была улыбка школьницы, стесняющейся своего учителя, и, присев в книксене, проворно подхватила своего ребенка за руку: — Пошли, Еголка!
Тот испуганно таращился на Бобылева и дергал крохотным губастым ротиком, готовясь заплакать.
Приезд Розы не воодушевил Бобылева, как того хотелось Андрианычу, он мрачно сжал губы и некоторое время просидел у себя в комнате без всякого движения — размышлял, что делать ему дальше. Надо бы наладить связь с Шотоевым, с Лехой Пыхтиным, если, конечно, с ними все в порядке, но как наладить эту связь? Стоит сделать одно неосторожное движение и его засекут.
Он был уверен, что засветился перед оперативниками из милиции, его взяли на кончик перышка и зафиксировали в милицейских бумагах — доказательств этого не имел, но чувствовал, что так оно и есть. Ведь для краснодарской милиции он не был темной лошадкой, местные оперативники про него знали все. Во всяком случае, больше, чем он знал про себя сам. Это точно.
И конечно, появление лишних людей на хуторе никак не ободряло его — наоборот, вызывало глухую тревогу, настороженность, некую бессильную злость, ощущение, что у него связаны руки, он ничего не может сделать… Нюх у Бобылева был отменный, — как у волка, не раз побывавшего в передрягах.
Он пристроил на поясе гранату, прикрыл ее курткой, сделал несколько движений, проверяя, видна «лимонка» или нет, когда он поднимает поочередно руки, либо обе сразу, когда он наклоняется… «Лимонка» не была видна. Рядом с первой гранатой повесил вторую.
В приотворенное окошко комнаты залетал вечерний ветер — он, как и утром, был также приятен, приносил запах сухих трав, грибов, чего-то вкусного, сельского, домашнего. Городские ветры так не пахнут.
Солнце уже село, на безмятежную розовину заката наползла тяжелая темная полоса, выдавила ее, воздух загустел.
В комнату заглянула Роза.
— Пожалуйте с нами на ужин, — манерно пригласила она. — Будем отмечать мой приезд.
Бобылев сидел за столом сосредоточенный, угрюмый, — поковырял вилкой в горке тушеной с дикой утятиной картошки, потом отодвинул тарелку в сторону.
— Чего так? — обиженно спросила Роза. — Не нравится?
Странное дело, если в первый раз, когда он увидел Розу, все пропущенные в словах, не выговоренные в речи «р» бросались в глаза, то сейчас это вообще не замечалось.
— Почему не нравится? Нравится. Просто аппетита у меня почему-то нету, — пожаловался Бобылев.
— Не заболели ль?
— Вроде бы нет.
— А моего бимбера выпьешь? Чесночного? — предложил Андрианыч. — Дядька твой расхваливал до семи небес, целый бочонок заказал.
— Немного выпью. Для пробы. Я ведь того… — Бобылев выразительно щелкнул пальцем по кадыку, — малопьющий.
Андрианыч неожиданно гулко, с каким-то странным громким бульканьем, возникшим в глотке, захохотал.
— Ага, — прекратив хохотать, сказал он, — это популярная порода людей. Пьют, пьют и говорят, что им все мало.
Вона, оказывается, что и в эту жизнь иногда проникают городские анекдоты. Впрочем, анекдот этот имел такую длинную бороду, что… В общем, волосы в этой бороде переплелись с плесенью. Андрианыч налил самогона в стакан — наливал он на ощупь, ориентировался по звуку и ни разу не ошибся, приладился к этому делу и научился не ошибаться, седые кустистые брови его сомкнулись строго, когда он придвинул стакан Бобылеву:
— Пей!
— Мне этого много!
— Пей! — требовательно произнес старик. — Это нужно для прописки в моем доме.
Вздохнув, Бобылев повел головой в сторону, словно бы ему давил на горло тесный воротник, понюхал напиток — он был совершенно лишен сивушного запаха, пахнул чесноком, еще чем-то крепким и вкусным — кажется, травами, еще Бобылев уловил запах дубового листа, демонстративно вздохнул, показывая, как не хочется ему пить самогонку, но не уважить хозяина он не имеет права, поднес стакан ко рту и залпом выпил. Роза захлопала в ладони:
— Браво!
В ответ Бобылев скромно и кротко, будто послушный школьник, улыбнулся и поднес к носу сложенные в щепоть пальцы, понюхал их, как гвоздичку.
— Вы закусывайте, закусывайте, — засуетилась Роза.
— Я уже закусил. — Бобылев показал ей щепоть. — Самая вкусная еда. И надежная — никогда не заветрится, не закиснет и главное — всегда с собою.
Роза хихикнула. Она вообще, выпив одну стопку, становилась очень веселой, палец ей покажешь, она обязательно рассмеется.
Ночью Роза пришла к Бобылеву. Сама. Неслышно открыла дверь — чуткий Бобылев даже не услышал, не ощутил, как распахнулась дверь его комнаты, лишь почувствовал движение воздуха над головой, потянувшегося в полураскрытое окно, да еще засек, как шевельнулась, зашуршала занавеска…
Он открыл глаза, приподнялся на постели. К нему на ощупь приближалась Роза, едва приметная в темноте комнаты, неслышная, одетая в белое. Бобылев все понял и подвинулся, освобождая ей место рядом на кровати.
Роза обхватила руками его голову, притянула к себе, дохнула жарко в макушку и вскарабкалась на Бобылева.
А Бобылев неожиданно поймал себя на мысли, что у него давно не было женщины и он, по натуре своей очень спокойный, холодный (как он сам считал), соскучился по податливому горячему телу. Роза была именно такой — горячей; несмотря на скромную внешность, обладала телом принцессы, была нежна, она заставила Бобылева забыть самого себя, он провалился в сладкую негу, в нечто такое, чему и названия нет, и выплыл из этого состояния лишь под утро, когда уже начало светать, а неподалеку горласто и жизнелюбиво заорал знакомый петух.
Роза молча выскользнула из-под бобылевского одеяла и, ни слова не сказав ему, исчезла так же внезапно и беззвучно, как и появилась. Некоторое время Бобылев ошалело смотрел на дверь, соображая, что произошло, может быть, он чем-то обидел Розу, но потом понял, что ничего не произошло, просто у Розы такой характер, и опять повалился на подушку.
Проспал он до десяти часов утра, очнувшись, с хрустом потянулся, зевнул, подумал о том, что в такой простой деревенской жизни, лишенной особых развлечений, очень непритязательной, есть немало хорошего, и если его все-таки обложат и придется покинуть этот славный хутор, то, может быть, и стоит всплыть где-нибудь в Новосибирской области или Хабаровском крае, в одной из тамошних деревенек, обзавестись хозяйством, буренкой, утками и поросятами, широкобедрой женой и успокоиться под чужим паспортом до конца дней своих… Он снова с хрустом потянулся, зевнул и свесил ноги с кровати. Откинув занавеску, глянул в окно, увидел розовую теплую землю и петуха, стоявшего неподалеку на одной ноге. Заметив в оконце Бобылева, петух горделиво вскинул голову.
— Ко-ко-ко! — подразнил его Бобылев. Подумал о том, что в этот раз петух орал не так оглашено и не будил его каждые двадцать минут, как вчера. В этот раз петух вел себя более деликатно. — Ко-ко-ко, — снова подразнил его Бобылев.
— Ко-ко-ко, — неожиданно ответно проговорил петух.
Бобылев рассмеялся:
— Ну вот, мы с тобою и нашли общий язык.
Когда Бобылев умывался, к нему, постукивая палкой, подошел Андрианыч и, помяв пальцами подбородок, проговорил одобрительно:
— Ну-ну!
— Доброе утро! — стараясь быть приветливым, поздоровался Бобылев.
— Ты это самое, — просительно произнес старик, — ты Розу не обижай. Не то ее в жизни обижали столько, что… — он широким движением отвел в сторону руку с палкой, — на несколько человек этих обид хватит.
— Да я не похож на тех людей, которые обижают, — сказал Бобылев и про себя рассмеялся: знал бы дед его биографию!
— Потому и прошу, — старик по-дворянски коротко наклонил голову, — что знаю: не обижаешь… А тех, кто обижает, я бы и просить не стал. — Старик вздохнул, стукнул клюкой по земле и внезапно спросил: — Не скучно тебе тут?
— Нет.
— А чего на охоту не востришься?
— Да надо съездить к дяде, взять ружье, патроны, чтобы охотиться, а я не делаю это специально — отдыхаю пока, стараюсь не совершать лишних движений.
— Ну и молодец! — произнес старик, поднял мутноватые, затянутые белесой пленкой глаза к небу, нашарил ими желтое, крепкое, словно сочное ореховое ядро солнце, желтый отблеск светила на мгновение отразился в слепом взгляде, оживил его и в ту же секунду пропал. Глаза Андрианыча опять стали незрячими.
Он вздохнул, громко стукнул палкой о сухую землю и ушел. Настроение у старика сегодня было каким-то упавшим — то ли боль, то ли прошлое, в котором осталось много близких людей, то ли сложные думы мучали Андрианыча — не понять.
Днем Бобылев исследовал дом — ему надо было найти надежный тайник для автомата — сухую схоронку, на которой и взгляд не должен задерживаться и сырость внутрь чтобы не просачивалась.
В доме, в комнатах Бобылев такого места не нашел и забрался на чердак. Там и присмотрел подходящий скрадок — под крышей, за стропилами. Там и спрятал автомат.
Вечером он вышел погулять. В тридцати метрах от дома протекала речка — тихая, в заводях, где шустрила, оставляя полосы на воде, рыбья молодь, с густыми камышовыми зарослями, откуда доносилось призывное утиное кряканье — утки здешние не боялись людей, поскольку на хуторе не было охотников, а заезжие стрелки сюда не заворачивали, — чуткие птицы не улавливали ни запахов горелого ствола, ни порохового духа и жили спокойно под самым носом у людей.
Слева и справа по реке имелось два рыбных омута, там старик Андрианыч на ощупь ставил плетеные вентири, случалось, вытаскивал по пять-шесть килограммовых красноперок из каждой плетенки — об этом Бобылеву сообщила Роза; она также скоро появилась на берегу, остановилась рядом с ним, копнула носком босоножки землю.
— В реке водятся редкостные экземпляры сазанов, — сказала она, — по пятнадцать килограммов весом.
— Да это не сазаны, а поросята какие-то, — поддержал разговор Бобылев, — вытащить на берег такого можно только компанией, один человек не справится.
— Ловят их сетью. Здешние мужики пробовали выловить хотя бы одного такого дядю на удочку — ничего не получилось. Ленька Карпов до самого берега довел, тот даже носом в песок ткнулся, а все-таки ушел. Хвостом как жахнул по леске, обрубил ее, Карпову порезал руки и ушел.
— Не повезло мужику, — равнодушно проговорил Бобылев, услышал близкое утиное кряканье, по лицу его проползла завистливая тень. Он вздохнул: эх, ружье бы сейчас!
Хватило бы простенькой одностволки — не обязательно пристрелянной, подогнанной к плечу и глазу, — достаточно было бы кривого дробовика и на ужин у них была бы свежая утятина. Надо ехать к дяде за ружьем и патронами, — надо бы, но только что-то останавливало осторожного Бобылева, он чувствовал опасность: его ищут! О том, почему провалился налет на сельхозакадемию, он не думал — просто не хотелось сейчас думать и вообще, при одной только мысли о том, что произошло, внутри возникала злость, разгорался огонь, а руки сами тянулись к пистолету: хотелось разделаться с теми, кто в этом виноват. Но кто виноват, кто именно? Кто сдал их?
Нет ответа на этот вопрос. Бобылев присел, вгляделся в камыши. Роза заинтересованно присела рядом.
— Что там?
— Утки. Совсем непуганые. Палкой убить можно.
Роза плечом приткнулась к плечу Бобылева — ну будто искала защиту, вгляделась в коричневато-блесткий, начавший гнить в воде частокол камышей, приложила ко лбу ладонь:
— Где они? Не вижу что-то.
— А промеж стеблей смотри. Ежели что мелькнет, либо просто шевельнется — это и будет утка.
— Интересно как, — произнесла Роза заинтересованно, — дух даже захватывает.
Бобылев не ответил, промолчал, он напряженно вглядывался в камышовые стебли, ловил там всякое движение и чуть не охнул от досады, когда засек за частоколом, во внутренней заводи целую стаю уток. С шумом втянул в себя воздух.
— Что? — вновь спросила Роза.
— Да утки же, говорю.
— А я их все равно не вижу.
— Ко врачу сходи. Пусть капли пропишет или очки.
— Грубо как!
— Извини, — подумав о том, что ему совсем некстати сейчас ссориться с дочкой Андрианыча, да и с самим стариком тоже, произнес Бобылев. — На охоте человек грубеет, меняется, иногда вообще перестает быть самим собой. Все бывает подчинено только одному — удачному выстрелу. Мысль о том, как сделать этот выстрел и одним патроном поразить три утки, заслоняет все.
— А это возможно — одним патроном три утки?
— На охоте возможно все. А в рассказах про охоту — тем более. Даже на тигра с фанеркой и молотком можно ходить. А на зайца — с бумажным пакетом и клеем.
— На тигра — с фанеркой и молотком? Как это?
— Очень просто. Берешь фанерку в одну руку, молоток — в другую и едешь в уссурийскую тайгу. Там водятся тигры. Выходишь на тропу, встречаешь тигра, он в ярости прыгает на тебя. Ты выставляешь перед собой фанерку, он прыгает, протыкает ее когтями, ты быстро загибаешь когти молотком, и все — тигр прочно пришпилен к фанерке.
— Лихо. — Роза рассмеялась, лицо ее сделалось симпатичным, на щеках появились милые ямочки. — А как с пакетом охотиться на зайца?
— Также очень просто. Берешь обычный бумажный пакет, намазываешь изнутри клеем и кладешь где-нибудь в траве… А зайцы, они звери любопытные, какой-нибудь косой обязательно поинтересуется, что в пакете находится, сунет внутрь голову, пакет к зайцу и приклеится. Вслепую косой налетит на ближайшее дерево и расшибет себе голову. Останется только подобрать его и отправить в суп.
— Лихо! — еще раз повторила Роза, стерла с глаз выступившие от напряжения слезы, снова вгляделась в камыши и сердито помотала головой: — Ну что же это такое? Ничего не вижу! Где утки?
— Да вон, вон они, — шепотом произнес Бобылев, — изнутри к самому краю камышей подплыли. У них там, внутри, озерцо свое имеется, потому они такие смелые. Тут ондатры водятся?
— Не слышала. Нет, по-моему.
— Была бы ондатра, она живо распотрошила бы их гнезда. И охотников нет, вот утки и распустились. — Бобылев произнес слово «распустились», будто о детях, которых невозможно окоротить, огорченно подхватил под ногами комок земли, смял его и запустил в камыши.
Мельтешня во внутреннем озерце мигом прекратилась. Утки затихли.
— Когда собираешься поехать за ружьем?
— Не знаю. Может быть, завтра, может быть, послезавтра… Как получится.
— Меня с собою на охоту возьмешь?
— Что, очень хочется? — Бобылев с интересом взглянул на Розу.
— Любопытно же, — Роза, не понимая, почему Бобылев не может дойти до сути таких простых вещей, передернула плечами, — любопытно знать, почему люди увлекаются охотой? Ведь их интересует не только добыча, правда? Добычу можно купить на рынке или в магазине «Дары природы»…
— Это, если есть деньги. — Бобылев хмыкнул.
— Я так полагаю — увлекает сам процесс… Есть в нем что-то такое, — Роза сделала азартный жест, она умела быстро загораться, — что оправдывает и сбитые ноги, и порванную одежду, и простуду с ломотой, и язву желудка, которая, я знаю, есть у каждого охотника в связи с нерегулярным питанием…
— Процесс пошел, — с изумлением поглядел на Розу Бобылев.
— Вот мне и интересно, почему этот процесс пошел.
— Ладно, возьму, — пообещал Бобылев, вновь нашарил под ногами кусок земли, сдавил его пальцами, чтобы не рассыпался, и швырнул в камыши. Поднялся с корточек, отряхнул брюки.
— Аккуратист, — с уважением произнесла Роза и тоже поднялась. — Что, пора до дому до хаты?
— Пора.
Ночью она снова пришла к нему, и они опять схлестнулись в беззвучном азарте, давя в себе вскрики, опасаясь, что чуткий старик услышит их — Розе не хотелось, чтобы отец знал о ее личной жизни больше, чем ему положено, зажимала Бобылеву рот ладонью, когда тот начинал часто дышать и всхрипывать, Бобылеву же было все равно.
И пытался справиться с кошмаром в предрассветном сумраке, в котором, как он знал, затихают и черти и ангелы, и те и другие прислушиваются к тому, что происходит на земле; опустошенный Бобылев вытягивался на постели и расслабленно смыкал глаза.
Ему казалось, что он уснет быстро, но из этого ничего не получилось, он долго ворочался, подтыкал подушку то с одной стороны, то с другой, сон не шел к нему, вместо сна наваливался какой-то кровяной морок, из которого, как из тумана, высовывались разные лица, объединенные одним — лица эти были очень злые, испачканные кровью, с ощеренными зубами и распахнутыми в немом крике ртами, Бобылев различил среди них Шотоева, Кежу, Пыхтина, еще какого-то незнакомого, но имевшего очень породистое лицо человека, морщился, силясь понять, кто это, но понять не мог, и с досадою застонал; все тянули к нему руки и беззвучно открывали рты.
Он не знал, живы эти люди или мертвы, протестующе возил головой по подушке, пытался справиться с кошмаром, окружившим его, ощущал опасность, злился и страдал от собственного бессилия, от того, что не знает, где кроется опасность.
Уснул он лишь часов в восемь утра, когда солнце стояло уже высоко над хутором, а петух, привыкший отмечать время пением, охрип от собственного крика и, присмиревший, испуганный, расположился в тени, под сиреневым кустом в окружении хохлаток и, понукая их, обычно покорных, пытался что-то грозно сипеть, но грозно у него не получалось. Получалось смешно.
Увидев Бобылева в окошке, петух поспешно вскочил, прохрипел что-то своим подопечным, и куры быстро покинули насиженный угол.
— Загадите вы сирень так, что через пару лет она вообще ни одного цветка не даст, — недовольно пробормотал Бобылев, громко, с пистолетной силой хлопнул в ладони.
Петух от неожиданности подпрыгнул и трусовато припустил прочь. Куры, не понимая причины бегства, припустили следом.
Весь день Бобылев пролежал на кровати, из дома не выходил, и если бы не потребность позавтракать, а потом и пообедать, он бы и из комнаты не вышел…
В обед к нему заглянул Андрианыч.
— Ты чего, парень? Не занемог ли?
— Вроде бы нет.
— Тогда чего лежишь? Голос не подаешь?
— Думаю.
— Вполне безвредное занятие. — Старик улыбнулся и, качнувшись в сторону, тяжело оперся на палку. Стукнул ею по полу. Бобылев понял, что Андрианыч пьян — принял своего фирменного первача под борщ с котлетами и закосел. — А я-то думал — заболел. Раз заболел — надо зайти.
— Нет-нет, я здоров. — Бобылев сбросил ноги с постели, тронул пальцами холодный крашеный пол, отдернул: его словно бы обожгло снизу. — Отсыпаюсь. Работа у меня такая, что отоспаться можно только в отпуске.
— Ну какая может быть у инженера работа? Чистая, какая же еще? — Старик, щурясь, пытаясь поймать глазами свет, льющийся из окошка, стукнул палкой по полу и переместился поближе к окну — света он не видел, но свежее дыхание улицы чувствовал и ориентировался на него.
— Работа как работа, — Бобылев демонстративно вздохнул, ему показалось важным, чтобы вздох этот старик услышал, — раньше нас называли инженерами-экспедиторами, а сейчас я именуюсь ого-го как гордо: технический директор.
Старик уважительно наклонил голову.
— Платят-то хоть ничего?
— Терпимо, — отозвался Бобылев, натягивая на себя штаны. — На хлеб хватает, иногда даже покупаю икру и водку.
— Икра — это круто, — молодецким тоном, будто юноша с дискотеки, произнес старик, — мы же пользуемся икрой баклажанной, в лучшем случае — икрой, выпотрошенной из сазана.
Бобылеву уже надоела эта болтовня, он понимал, что старику скучно, закис он и теперь пытается бороться с одиночеством за счет других, — вот и пришел к Бобылеву. Бобылев натянул на плечи рубаху, застегнулся, на пояс повесил две гранаты, сделал это не таясь, — ведь старик все равно ничего не видит.
Старик ничего не видел, это верно, но зато он все хорошо слышал. Бобылев стукнул гранатой о гранату, и этот глухой чугунный стук, хорошо памятный с войны, Андрианыч засек.
У Бобылева раздраженно дернулась одна половина рта: старик засек стук гранат, а он засек, это точно, — засек и насторожился.
— Дядёк твой, он чего не приезжает? — как ни в чем не бывало спросил тем временем Андрианыч. — Бимбер заказал, я заказ выполнил, а он носа чего-то не кажет.
— Дела, видать, держат на кордоне, — спокойно, беря себя в руки, ответил Бобылев. — Появится, никуда не денется.
— А то я по нему уже соскучился. Он у тебя хороший, дядёк твой.
— Это я знаю.
— Ну лады. — Старик покашлял в кулак. — Ты это… выпьешь со мною?
— Если только самую малость, за компанию.
— Вот-вот, за компанию. А больше мне и не нужно. — Старик довольно улыбнулся, постучал палкой по полу, определяя, где находится дверь, развернулся на сто восемьдесят градусов и безошибочно пошел к ней.
Бобылев накинул на себя куртку, прикрыл ею гранаты и двинулся следом. За стол он сел не умываясь. Старик засек и это. Спросил:
— А чего побриться не хочешь? И глаза промыть?
— У меня раздражение кожи на бритье, надо пару-тройку дней переждать.
— Правильно поступаешь. — Старик достал откуда-то из-под скатерти бутылку, заткнутую кукурузным початком. — Прошлый раз дядёк твой пробовал бимбер с чесноком, ему понравилось, а сейчас — по болгарскому рецепту, настоенный на ткемали — мелкой кислой сливе. Дикой.
— Я знаю, что такое ткемали, — сказал Бобылев, — ел когда-то и морщился.
— Могу предложить кое-что еще. — Андрианыч глянул на потолок, глаза его застыли, словно бы он слушал пространство. — Могу предложить первач, настоенный на грецком орехе. Вкусом напоминает коньяк.
Бобылев отказался — коньяк он уже пил.
— Есть у меня и бимбер на малине — типичный дамский напиток, очень ароматный, есть на чернике, темный как деготь, есть на цветках зверобоя… Очень крепкая штука — на цветках зверобоя, корову с ног валит.
— Вот этой крепкой штуки — стопочку, пожалуйста, — попросил Бобылев.
— Одной стопочки не хватит — распробовать не сумеешь.
— Для начала одну, а дальше видно будет. — Бобылев потянулся к окошку, выглянул.
Единственная улочка хутора была пуста. Южные хутора здорово отличаются от тех, что есть на Севере или, скажем, в Прибалтике, в Латвии, где Бобылеву доводилось бывать: там хутора — это малые хозяйства, в которых живет одна семья, иногда совсем незначительная, южные же хутора — большие, по северным меркам — целые деревни и, если исходить из чистоты определения, их и хуторами звать-то нельзя.
Бобылев беззвучно опустился на место. Неожиданно сделалось муторно, даже тоскливо, захотелось покинуть этот гостепреимный хутор, переместиться куда-нибудь, на тот же Север, в Сибирь, затеряться там. Только вдали от Кубани он сможет ощутить себя в безопасности, здесь же — нет, здесь он подобен волку, обложенному охотниками. Стоит только сделать одно неверное движение, как прозвучит выстрел. Стрелять будут по нему.
Старик безошибочно, не пролив н одной капли, наполнил стопку Бобылева «зверобоем». Поднес к носу бутылку, восхищенно втянул в себя дух:
— Я делаю, дорогой товарищ, этот напиток по старинному рецепту. Целебный, между прочим, получается напиточек-то. — Андрианыч поднял указательный палец в назидательном жесте.
Бобылев залпом выпил стопку и обычной жесткости самогона не почувствовал — «зверобой» Андрианыча был мягким, совсем не горьким, хотя бил в голову здорово: в ушах у Бобылева что-то зашумело и он потянулся к тарелке с хлебом. Взял ломоть, отрезанный от душистой ржаной ковриги, поднес к ноздрям. Втянул в себя теплый хлебный дух.
— Чего нюхаешь? Не водка же! — Старик засмеялся. — Это мне надлежит нюхать, не тебе. Я обычно хлебным духом все свои напитки проверяю на запах — получились или нет, нюхаю, как колдун, а тут нюхать хлеб уже не обязательно…
— Правильно, бимбер — это и есть хлеб, — сказал Бобылев. — Только жидкий.
Он побыл в обществе Андрианыча еще минут десять, потом вернулся к себе в комнату и в одежде завалился на кровать. Передвинул гранаты на живот, чтобы не мешали, и уснул.
Вечером он снова пошел к реке. Захотелось побыть в одиночестве, на природе, посидеть в укромном месте, поглядеть на воду. Жаль, по осени рыба перестает клевать, она, сонная, вялая, на еду совсем не смотрит, а то можно было бы посидеть с удочкой. Удочка здорово успокаивает нервы, а когда начинает клевать, рождает такой оглушающий азарт, что даже время перестает ощущаться, жизнь приобретает особую остроту, и всякая победа, даже маленькая, доставляет радость.
Впрочем, на рыбалке маленьких побед не бывает — только большие. Даже если на крючке болтается пескарь величиной в палец, — все равно радость захлестывает с головой…
Осенью рыбу можно взять только плетеным ковшом — вентирем, либо сеткой. Еще на мелководье из ружья можно подстрелить щуку, когда зубастая, позабыв про осторожность, выплывет из темной глубины на перекат, прогреваемый солнцем, чтобы погреться. Тягучая тоска сдавила ему виски, зашевелилась внутри, под сердцем, он ясно ощутил опасность… Только вот понять не мог, откуда это ощущение исходит.
Неподалеку раздались два голоса, мужской и женский, Бобылев поднял голову, стараясь определить, как далеко от него находятся люди, но голоса стихли, и Бобылев подтянул ноги к груди, обхватил колени руками. Замер.
Вечернее солнце было слабым, тени сделались длинными, холодными, холод пополз и из земли, он проникал во все теплые щели, в жилье, проникал в тело… Проник и в Бобылева. Он передернул плечами, поднялся и поспешил в дом.
Хорошо натоптанная тропа тянулась вдоль берега, среди ивовых кустов, иногда готова была свалиться в воду, но шарахалась в сторону, выбиралась на берег и бежала к домам.
Бобылев прошел немного и неожиданно почувствовал, что в кустах кто-то есть. Он сунул руку за ремень, нащупал рукоять пистолета, проверил, на месте ли гранаты, — все было на месте, и он бесшумно, плоско, боком вдвинулся в кусты.
Он увидел картину, которая заставила его передернуться. На старом плаще, расстеленном посреди крохотной поляны, лежала Роза с обнаженными ногами, а около нее ползал взъерошенный, озабоченный, будто мувавей, потный мужичок и чего-то искал.
Нельзя сказать, чтобы Бобылев был ревнивым, скорее он был неревнивым, он вообще к женщинам относился настороженно, а тут ему неожиданно сделалось больно, он всосал сквозь зубы воздух и шагнул на поляну.
Мужичок вскинулся, заблажил громко, картаво, и Бобылев понял, что это и есть сосед, о котором Роза говорила — Ленька Карпов, рыбак и выпивоха, похожий на старый заплесневелый пень, — размахивая кулаками, он полез на Бобылева.
— Я те… Я те… — засипел, зашепелявил он, ткнул кулаком перед собою, целя Бобылеву в лицо, — чё подглядываешь?
Бобылеву даже увертываться не пришлось — Ленькин кулак не достал до него. Он чуть сдвинулся в сторону, глянул на Розу. Та продолжала лежать с обнаженными ногами — не стеснялась ни Бобылева, ни второго своего возлюбленного, ей было приятно, что мужики, как петухи, дерутся из-за нее: вид у Розы был довольный, улыбка прочно припечаталась к губам.
— Я те… я те сейчас рога сверну и в узелок завяжу, — просипел Ленька и вновь бросился на Бобылева, тот, стремительно наполнившись злостью, нездоровой краснотой, прилившей к его лицу, нанес короткий, без замаха удар.
Ленька словно бы наткнулся на невидимую преграду, взвизгнул тонко, в следующий миг у него осеклось дыхание, и он двинулся в обратную сторону, мелко заперебирал ногами, стараясь удержаться, завзмахивал руками, но не удержался и спиной всадился в кусты.
Под лопатки ему попала упругая сильная ветка, задержала на секунду и в следующий миг с пистолетным звуком лопнула. Ленькины ноги взметнулись высоко, выше головы, и он распластался на земле. Головой Ленька Карпов влетел в старую, вонькую, оставленную каким-то старателем в кустах кучу, заблажил громко, матерно.
— Не бей его, — лениво прокатывая слова во рту, поросила Роза, — а то поломаешь что-нибудь.
— Верно, его бить не надо, тебя надо бить, — мрачно произнес Бобылев.
— А меня-то за что? — удивилась Роза.
Кончив блажить, Карпов шумно забарахтался в кустах, поднялся, ладонью смахнул дерьмо с головы, вытер руку о траву и, вновь набычившись, тупо и слепо попер на Бобылева.
Бобылев поморщился:
— Вони-то!
— Я те… Я те… — Ленька взмахнул кулаком, в следующий миг ахнул, крик выскочил из него сам по себе, и Карпов, впустую хватая воздух ртом, щелкая зубами, вторично унесся в кусты. Вновь задом.
— Смотри, не убей его, — предупредила Роза.
— Постараюсь, — буркнул Бобылев. Он не бил Леньку по лицу, не бил даже в грудь, чтобы не остались синяки — нанес удары только в живот. Подумал о том, что напрасно он сюда шагнул…
Наверное, ему нужна была разрядка, ослепление чужой болью, короткое опустошение, после которого наступает внутренний покой, к коротконогому картавому Леньке он не испытывает никакой злости, как ничего не испытывает к Розе: ему совершенно все равно, с кем она путается, когда, где, и вообще, что есть Роза, что нет ее — один хрен.
— Иди ко мне, — спокойным голосом, будто ничего не произошло, — сказала Роза и протянула к нему руку.
— Не хочу, — равнодушно и очень обидно проговорил Бобылев.
— Ты не обижайся, мы с Ленькой занимаемся этим с детства, с пятого класса, — сказала Роза.
Бобылев не ответил — из кустов вновь с воем, шатаясь выбрался Карпов и двинулся на нетвердых ногах на Бобылева. Бобылев лишь сожалеюще улыбнулся, затем в лице его появилось что-то хищное, он выставил перед собой кулак, и Ленька сам наткнулся на него.
Взвизгнул, зашатался, рухнул на землю. Одну руку, правую, испачканную землей, с грязными ногтями, выбросил вперед и стал скрести около ног Бобылева, вгоняя ногти в землю. Бобылев, презрительно поморщившись, отряхнул ладони и шагнул прочь из кустов: понял, что оставаться ему тут нельзя. Если Ленька еще раз поднимется, он убьет его. А следом Бобылев должен будет убить Розу.
Убить, конечно, ничего не стоит, но вот дальше будет хуже: мороки с трупами всегда бывает много. Их некуда будет деть. Зарыть — найдут собаки, разроют, поднимут вой, утопить — всплывут, сжечь — следы останутся на земле, поскольку сжечь человека целиком бывает почти невозможно, человек — несгораемое существо…
В общем, драться дальше нельзя: дурачку Леньке будет плохо, да и жаловаться в милицию он может побежать. Бобылев неожиданно почувствовал себя беспомощным. Если на хутор приедут милиционеры и попросят предъявить документы, то Бобылев в качестве служебного удостоверения сможет предъявить им только пару гранат. Как матрос Железняк.
Фальшивым паспортом он так и не обзавелся, а подлинный предъявлять нельзя: наверняка среди милицейских блок-постов его фамилия уже хорошо известна… Бобылев тяжело вздохнул, огляделся и понурившись пошел к дому Андрианыча.
Ленька Карпов тем временем очухался, стер с головы остатки дерьма, выругался, потом сползал к реке, вымыл себе бестолковку. Вернулся, стуча зубами.
— А постоялец твой — зверь, — сказал он Розе.
— Брось ты! — лениво и медленно протянула та. — Обычный плохо пахнущий мужик, только очень нелюдимый…
— Нет, истинный зверь! Лупит без жалости. Такому не место среди людей.
— Не заводись, Лень, — томно, тихо, едва выговаривая слова, выговаривать их было лень, попросила Роза. — Отцепись от него. Обычный отдыхающий, инженер, культурный, а ты сразу — зверь…
Зубы у Леньки застучали сильнее.
— У тебя носовой платок есть? А то я простужусь. Холодно. — Ленька передернул плечами, посмотрел на свои руки.
Роза, пошарив в кармане, протянула Леньке платок.
— А по мне так тепло, — Роза сладко хрустнула костями, — лето здорово задержалось… Спасибо тому, кто управляет погодой — потрафил нам. И главное — комаров нет.
Ленька вытер платком голову. Пожаловался:
— Внутри все печет. Отбил он мне внутренности.
— Да не отбил. Он тебя не бил, только кулак подставлял, а ты сам на него насаживался, — сказала Роза, — я же видела.
— В милицию этого гада надо!
— Не кипятись, еще раз говорю. Мы тут все свои, без милиции обойдемся.
— Ых-хы, — обиженно вздохнул Ленька, выжал платок, улегся на плаще рядом с Розой, затих, задумавшись о сером своем, лишенном радостных всплесков житье-бытье, о том, что будет завтра… По его прикидкам выходило, что ничего хорошего не будет, ярких красок не прибавится. Будет то, что и сегодня. — Ых-хы! — вновь вздохнул он, заскулил от внутренней боли, от обиды, от того, что он оказался унижен перед женщиной.
А мужчина, которого унизили перед женщиной, — существо опасное. Ленька вновь зажато, слезно вздохнул. Хоть и считает Роза, что на этого дикого курдля не надо жаловаться, а он на него пожалуется. Если Розкин жилец отбил ему что-нибудь внутри, селезенку или желудок, то кто будет платить Леньке пенсию? Пушкин?
Вряд ли. Пушкину до этого нет никакого дела. Значит, нужно пойти в милицию и все рассказать. Если потребуется заявление, то оставить там и заявление. Завтра с утра он этим и займется.
По дороге к дому Андрианыча Бобылев несколько раз делал стойку, жалея, что в руках у него нет ружья: до слуха доносилось грубоватое, скребущее по самому сердцу утиное кряканье, этот звук у Бобылева едва слезы не вышибал.
— Ути-ути-ути! — шептал он расслабленно. — Ах вы, ути мои!
А когда у него над головой, быстро, с характерным посвистом крыльев, прошла четверка сытых непуганых крякв, он чуть на землю не сел, это добило Бобылева. Надо ехать к дядьке за ружьем.
В городе появляться пока опасно, а к дяде можно, у дяди вряд ли кто его засечет. Он твердо решил: завтра утром сядет в машину и сгоняет за ружьем и патронами. Бензин у него пока был — у запасливого Федорчука в багажнике оказались две двадцатилитровые канистры, словно бы тот собирался совершить далекое путешествие.

Глава двадцать девятая

Головков злился от того, что упустили матерого, можно сказать, самого опасного преступника. Ни кордоны, выставленные на дорогах, ни сеть, накинутая на город Краснодар, ни оперативные мероприятия, проведенные на всех железнодорожных станциях края, в краснодарском, майкопском, ростовском и трех московских аэропортах, не помогли: Бобылев как сквозь землю провалился.
— Вот старик Хоттабыч! — мрачно ругался Головков. — Исчез, словно нечистый дух из бутылки. Ведь если Бобылев возникнет где-нибудь на Дальнем Востоке или в Сибири под чужим именем, он там такого натворит, что и небу и земле будет тошно.
Настроение у подполковника было подавленное, лицо от бессонницы — серое, глаза потухли.
Через сутки после стычки у сельхозакадемии ему пришлось лететь в Москву — Головков решил сам сопроводить гроб с телом Игоря домой. Старик Хромов, встретив подполковника в узком, заставленном торговыми ларьками аэропорту, не сдержался, заплакал:
— А меня, вишь, Леня, на пенсию отправляют…
— За что? — хмуро спросил Головков, ощущая, как внутри рождается тоже нечто схожее со слезами, хотя никогда в жизни он не плакал, даже в детстве. Расстраиваться — да, расстраивался сильно, бывало такое, но плакать не плакал.
— Из-за него вот. — Хромов стукнул костяшками пальцев по гробу с покойным, всхлипнул.
Головков с тоской глянул в сторону, поверх голов людей, идущих к ним. Конечно, не гибель Игоря была причиной отставки старика, другое — сняли с работы генерала, его покровителя, а без защищенного тыла Хромов оказался беспомощен, да и устарел он безнадежно. Старик Хромов — это не вчерашний, а уже позавчерашний день, поэтому шансов стоять в одном строю с молодыми капитанами и майорами у него не было совсем.
Старик Хромов снова всхлипнул, вытер глаза рукавом старого форменного кителя.
— Ты вот что, дед, ты не горюй, — расстроенно пробормотал Головков, — жизнь наша полосатая, за черной полосой обязательно последует белая. — Подполковник невольно поморщился избитости, досадной расхожести этого суждения, потом успокоил себя: в конце концов ведь все истины — расхожие, избиты донельзя, так и истина про то, что жизнь наша — зебра. Это во-первых, а во-вторых, нет худа без добра. Приезжай ко мне в Краснодар, будешь работать со мною. Нам такие опытные деды во как нужны! — Головков провел себя пальцем по шее.
Землистые щеки Хромова порозовели, он протер пальцами глаза, спросил неожиданно деловито:
— А где я буду жить?
— Найдем место.
Конечно же этот старый пень не был нужен Головкову, но подполковник чувствовал себя виноватым перед Хромовым, и если тот надумает переместиться в Краснодар, он приютит его. И работу в отделе найдет и жилье. В конце концов, у себя в доме поселит.
Через несколько часов Головков улетел из Москвы в Краснодар. Все, что ему наказывал перед смертью Игорь, он выполнил, все необходимые подписи добыл и там, где нужно было расписаться самому, расписался, — в Краснодар же улетел из заснеженной промозглой Москвы с тяжелым чувством: понял, что через пару-тройку дней после похорон Игоря здесь забудут. В московской милиции было много новых лиц — сытых, прикормленных на стороне, так что не факт, что они будут служить Москве и москвичам, лица эти здорово отличались от других, так что подполковник понял, что погибший сотрудник для них — тьфу, мелочь, ничто в сравнении с мировым обогащением и потерями, понесенными, скажем, в той же Чечне, на провинциала Головкова эти люди смотрели свысока, видя и не видя его, ковыряли ногтями в зубах и курили дорогие сигареты, какие подполковник со своей нищенской зарплатой никогда не позволил бы себе купить. В общем, не нравились они Головкову.
Вернувшись в Краснодар, он первым делом спросил у Ерохова:
— Ну что наши подопечные?
— Бобылев пока не пойман, Лапик от страха мочится каждый час под себя, Сараев молчит. Страшный стал, небритый…
— Он в себе или не в себе? Врачи не смотрели?
— Смотрели. Вполне нормальный. Но реакция на все заторможенная.
— У него с развитием, по-моему, не все того. — Головков повертел пальцем у виска. — А? Развитие заторможенное.
— Очень может быть, — Ерохов деликатно и скупо улыбнулся, — очень даже может быть.
— Врачи на этот счет ничего не сказали?
— Сказали, что он в норме, и все.
— А Бобылев, значит, пока не проявляется, — голос Головкова сделался задумчивым. — Нигде и ни в чем?
— Нигде и ни в чем, товарищ подполковник.
— Наружка работает?
— На полную катушку. Поставили «бессменного часового» у дома, где живет отец Бобылева. Офис «Горной сосны» взяли под наблюдение.
— Ну, туда он не явится.
— А вдруг, товарищ подполковник!
— Бобылев не из тех людей, которые попадаются на «вдруг», этот крючок не для него. Таких людей только сетью брать, — Головков усмехнулся, — рыба крупная.
— Еще в двух местах наружка задействована. Одна точка — в городе, около дома женщины, где он может появиться, вторая — в лесу. Мы там за лесным кордоном, где дядя Бобылева работает егерем, решили присмотреть — вдруг появится?
— Вот там-то он и может возникнуть. Калач тертый. Как иногда говорят наши газетчики — «урка с большой буквы». Любит партизанские методы — спрятаться под крапивой, пообедать червями, ночью под колесо телеги подложить мину… Ножом работает, как мясник с хорошим стажем. Усилить наружку можем?
— Нет, товарищ подполковник — людей не хватает… Ни одного свободного человека.
— Ладно, продолжайте работу, он обязательно всплывет, Бобылев этот…
Он как в воду глядел, подполковник Головков. Хоть и имел Бобылев чутье звериное, опасность ощущал шкурой за добрый десяток километров, а все-таки на хуторе, когда появился там, ничего не почувствовал; устал он — от самого себя устал… Да и сотрудники Головкова тоже имели хорошее чутье.
Ввзволнованный Ерохов ворвался в кабинет подполковника, улыбнулся счастливо, словно по лотерейному билету выиграл автомобиль «Жигули».
— Есть!
— Что есть?
— Засекли злодея! — голос Ерохова обрел патетические нотки.
— Вот так-так! — Головков даже приподнялся в кресле и, не совсем веря тому, что слышит, уточнил: — Бобылев, значит?
— Так точно!
— Ну-ка, ну-ка… Докладывай, Ерохов, где, что, когда и почем? Все докладывай!
— Да на кордоне у дяди он появился. Приехал на «Жигулях», забрал охотничье ружье и уехал.
— А мы эти «Жигули» ищем, ищем…
— На них номер другой стоит — фальшивый. Мы проверили — такой номер вообще ни одной машине в Краснодарском крае не был выдан.
— Наружка за дальнейшим движением Бобылева проследила?
— Так точно! — Ерохов подошел к стене, на которой висела карта Краснодарского края, поводил по ней пальцем, определяясь, потом ткнул в одно место: — Вот тут он сидит!
— Что там? Хутор?
— Хутор. Живет там под видом обыкновенного отпускника… Этакий безобидный отдыхающий, курортник с удочкой.
— Молодцы, ребята! — похвалил подполковник своих подчиненных, всех сразу. — Надо за ним понаблюдать немного — вдруг кто-нибудь еще из банды появится? Потом брать. Всех! — Головков нажал на кнопку звонка, вызывая секретаршу. Когда та возникла на пороге, Ерохов завистливо глянул в ее сторону, зажал внутри вздох и отвел глаза: на сверкающую яркую Жанну невозможно было смотреть. — Значит, так, — сказал ей подполковник, — принеси нам коньяка из моего НЗ и по паре бутербродов. Есть хороший повод выпить…
Жанна с изумлением поглядела на шефа, но ничего не сказала.
Одно обстоятельство чуть не сорвало операцию под названием «Хутор». Сосед Андрианыча, которого Бобылев неосторожно отделал, поехал в районный отдел милиции жаловаться на отпускника, отыскал там старшего участкового капитана Сергеенко — длинного, с тощими ногами, похожего на рано повзрослевшего цыпленка, робко тронул его за рукав.
— Вы, товарищ капитан, что-то давно не были у нас на хуторе, — произнес он заикаясь.
— Не до того… Непогода! — оборвал его капитан. — Вот если бы вы там друг другу поотрывали головы — тогда появился бы, а так чего бестолку ездить? Бензин ныне дорогой, а на велосипед денег еще не накопил.
— Там у нас появился один… головоотрыватель. Ваше вмешательство требуется.
— Эван! — Сергеенко сощурил один глаз, проколол взглядом просителя, вызывавшего у него жалость и недоумение одновременно. — И кто же это такой, грозный головоотрыватель?
— Отпускник один, из Краснодара. Дерьмо собачье…
— А наоборот не может быть?
— Как это? — простодушное лицо Карпова недоуменно вытянулось. — Не дерьмо собачье, а собачье дерьмо, так?
— Очень просто. Он — нормальный человек, а ты — дерьмо. А? — Сергеенко в выражениях, в сравнениях не стеснялся, считал себя человеком прямым и говорил собеседнику то, что считал нужным говорить. Леньку Карпова старший уполномоченный знал, поэтому в разговоре с ним не дипломатничал. Усмехнулся в лицо ходоку, качнулся на длинных непрочных ногах, словно был выпившим, снова усмехнулся.
— Не-а, — убежденно мотнул головой Карпов. — Такого не может быть. Никогда, ни за какие коврижки. — Он, похоже, не замечал брезгливой усмешки участкового, был озабочен своим, утонул в обиде и всплывать из нее на поверхность не собирался. — Он меня избил…
— Следы есть? — поинтересовался капитан.
— В том-то и дело, что следов нету — такой опытный преступник оказался. Бил сильно и много, а следов нету. — Ленька отер рукою голову, словно бы счистил с нее остатки дерьма, в которое его вогнал Бобылев.
Очень хотелось Сергеенко избавиться от этого незлобивого слюнявого гражданина, никаких добрых чувств у него не вызывавшего, но отправить его назад, на хутор, он не мог — надо было принимать заявление и давать ему ход. Сергеенко выругался, вытащил из офицерской планшетки, висевшей у него на боку, лист бумаги, протянул Карпову:
— Найди себе где-нибудь укромное место, сядь и коротко, очень обдуманно, — капитан поднял указательный палец, специально подчеркивая слово «обдуманно», — напиши, что произошло. Ручка у тебя есть?
— Карандаш.
— Ладно, пусть будет карандаш, — подумав немного, разрешил капитан, — раз ты, вахлак такой, не идешь в ногу со временем. — Вид у Сергеенко сделался высокомерным, незнакомым, Карпов вообще перестал для него существовать, в следующую минуту капитан скрылся в каком-то кабинете, а Ленька, коротко покивав ему головой, будто актер в театре, задом выбрался на улицу и через минуту, постелив лист бумаги на мусорной клумбе, уже слюнявил карандаш, мучительно складывая неудобные слова в такие же неудобные предложения. Ленька понимал, что бумагу ему надо состовить неотбиваемую, иначе драчливый Розкин постоялец вообще проломит ему голову своим тяжелым кулаком.
Работал Ленька так, что пот у него появился не только на лбу, промокла вся спина и темные пятна появились на пиджаке подмышками и на лопатках.
Через час он снова нашел старшего участкового.
— Ты еще здесь? — нехорошо удивился тот, пожевал недовольно губами. — А я думал, что ты уже уехал.
— Как уехал? Я это… — Ленька поднял лист бумаги, который держал, на уровень глаз. — Я старался.
— Угу. На ночном горшке. — На лице капитана появилось брезгливое выражение. — Главное, чтобы горшок не лопнул от переизбытка содержимого. — Ну, давай твой скорбный труд.
На Ленькином лице появилось обиженное выражение, он хотел что-то сказать, но, боясь обидеть капитана, сдержался, молча отдал ему бумагу. Сергеенко взял бумагу в руки, откинул далеко от себя и громко прочитал:
— «Жалоба». — С интересом глянул на Карпова. — Ну, ты даешь! Будто годичное послание президента в парламент! — Пробежал глазами несколько строк, сложил бумагу вчетверо и сунул в планшетку. — Ладно. Будет время — приеду разберусь.
— Когда примерно ждать? — пересилив собственную робость, полюбопытствовал Карпов. — А, гражданин капитан?
— Ты чего, в тюрьме сидел? — невольно сощурился старший участковый.
— Не сидел, но вот он, — Ленька ткнул пальцем в планшетку, куда Сергеенко спрятал его послание, — он точно сидел.
— А чего меня гражданином капитаном назвал?
— Умные люди научили, — не стал скрывать Ленька, — говорят, так положено.
— Темный ты, — насмешливо протянул Сергеенко, — как задница негра в декабрьскую ночь в зашторенной комнате.
Карпов обиженно засопел носом, но промолчал, ничего не сказал в ответ.
— В течение недели обязательно побываю, — пообещал старший участковый, — разберусь во всем.
— А если он уедет?
— Под землей найду, но… — старший участковый снова вздернул указательный палец, — но не вздумай лить грязь на человека достойного!
В тот же вечер начальнику райотдела милиции из Краснодара позвонил майор Ерохов. Майор интересовался хутором, его жильцами, родом их занятий, — голос звонившего был тусклым, незаинтересованным, сонным, словно бы Ерохов выполнял какую-то обременительную скучную повинность… Начальник райотдела призвал к себе Сергеенко, который продолжал крутиться все тут же, в райотделе, в трех тесных комнатах, где сотрудники уже вольно разложили на столах выпивку и закуску — отмечали день рождения милицейского снабженца…
Сергеенко успел уже выпить дважды. Чтобы от него не пахло спиртным, быстро сжевал головку лука и в кабинет начальника ввалился такой благоухающий, что тот невольно помахал перед носом ладонью:
— Ну и дух от тебя!
— Самый что ни есть земной, — нисколько не смутившись, ответил Сергеенко, — крестьянский!
— Тут из города интересуются твоим подопечным хутором, — начальник райотдела покосился на трубку, которую держал в руке, — все там у тебя тихо, никто никого не убил?
Сергеенко мигом вспомнил потного утреннего посетителя.
— Никто никого вроде бы не убил, но утром один хуторянин был у меня. Правда, пальцем сделанный, но… Граждане-то разные бывают. На постояльца жаловался…
— Чего такое? — насторожился начальник райотдела. — На кого жаловался?
— Да постоялец у них на хуторе появился, отпускник из Краснодара… Долгорукий очень. А так все тихо.
— Мер никаких не принимал?
— Не успел еще.
Начальник райотдела передал это Ерохову, выслушал, что тот сказал в ответ, покивал с хмурым видом и пообещал:
— Ладно, так и поступим… Без вашей команды на хутор ни-ни… Никто ни одной ногой! — Повесив трубку, он задумчиво оглядел Сергеенко и произнес: — Что-то затевается, а что именно — не говорят. Как всегда. — Он вздохнул. — Насчет хутора слышал, Сергеенко?
— Слышал, — произнес Сергеенко с деланным сожалением, он хоть и собирался завтра поехать на хутор, но ехать ему не хотелось… И вообще, в ближайшие две недели он никуда бы не поехал.
— И чего ты слышал? — строго спросил начальник.
— То, что без команды из Краснодара на хутор — ни-ни.
— Правильно. Как немцу в партизанскую зону — только по команде.
Если бы Сергеенко вздумал побывать на хуторе и проверить у Бобылева документы, неизвестно, чем бы такая проверка закончилась. Скорее всего, вряд ли коллеги из райотдела увидели бы своего сотрудника — тонконогого капитана в растоптанных кирзовых сапогах, живым, Бобылев не выпустил бы его из хутора…
Параллельно сотрудники Головкова искали в горах трупы Лизки Фирсовой и ее несчастной подруги. И нашли. Трупы уже начали разлагаться, над каменными рсщелинами висел сладковатый, вызывающий невольную тошноту дух, вились вороны, жадно щелкали костяными ртами, вздыхали — знали, что вряд ли им удастся забраться в каменную глубь и отведать тухлятины, а вот мелкие зверюшки, хорьки да лисы, те проделали к трупам дорожку, понемногу объедали их, дрались между собой из-за какого-нибудь куска, по-собачьи тявкали, рычали, но поскольку были сытые, до крови дело не доводили. Звери — не люди, друг дружке зла не желали.
Лапик обрисовал место, где были убиты девушки: он слышал от Бобылева, что их положили на пикнике, и полянку ту, пикниковую, знал; от Федорчука тоже слышал кое-какие подробности, тот откровенно хвастал своей причастностью к происшедшему…
В городском управлении милиции находилось заявление Лизкиной матери о пропаже дочери, кроме того, она просила помочь ей деньгами, поскольку старушке не на что было содержать своего прожорливого внука… Начальник управления попросил Головкова разобраться с заявлением.
Заявление пенсионерки Александры Федоровны Фирсовой легло в уголовное дело, возбужденное в день ликвидации «Горной сосны».
Поиском трупов занимался Шуня и справился с заданием блестяще — у него вообще обнаружились способности ищейки… С тремя сотрудниками он приехал на поляну, обезображенную крупным черным кострищем, зажал пальцами нос и спросил у спутников:
— Чувствуете, какое амбре висит в воздухе?
Те тоже зажали носы, угрюмо глянули на Григорова. Потом один из них, пожилой старшина, ответил за всех:
— Дохлой собакой пахнет!
— Вовсе не собакой — людьми, — возразил Григоров, велел младшему лейтенанту в серой пятнистой форме: — Собери вещдоки около кострища… Видишь их? Вон шкурка от колбасы, вон пустая бутылка, вон бумага… все собери! А вот тут вырежи кусок дерна, — он показал ногой на бурые пятна, отпечатавшиеся на короткой жесткой траве — это была Лизкина кровь, — дерн, по-моему, пригодится следствию. А вы… — он повернулся к двум другим милиционерам, — вам надлежит выполнить генеральную задачу: достать из расщелин то, что осталось от трупов, и завернуть в целлофан. Один труп находится вот в этой расщелине, — он безошибочно подошел к краю каменного колодца, в который была сброшена Лизка, — другой вон в той. — Он указал на расщелину, в которой лежала Инна.
Проявил Григоров и следовательскую смекалку — точно высчитал и восстановил картину того, как были убиты Лизка Фирсова и бухгалтерша Инна.
Головков ходил озабоченный, его теперь часто вызывали в городское и краевое управления внутренних дел — «для согласований», раньше звонили по телефону и давали накачку, давили, требовали, грозили поснимать с погон звездочки, а сейчас, когда банду ликвидировали, начальство говорило ласково, Головкову даже намекали, что он достоин премии в размере оклада, подполковник на это реагировал по-своему: у него мрачнело, делалось тяжелым, чужим лицо, он отводил глаза в сторону и в такие минуты старался больше молчать, чем говорить.
Ведь если он будет говорить, то обязательно скажет что-нибудь не то.
Еще он нехорошо удивлялся тому, какой непоправимый урон умудрилось нанести бандитское товарищество с ограниченной ответственностью, сколько пролить крови: уничтожить семью Попондопуло, семью отставного кагебешника, инспектора ГАИ и двух автолюбителей, Леньку Коркина с матерью, двух сотрудниц сельхозакадемии… И список этот наверняка далеко неполный. Потери, как на войне.
— Ты чего хмуришься, подполковник? — спрашивали его в краевом управлении. — Хмурее осени стал… Радоваться надо, а не хмуриться. Такую банду накрыл — впору к ордену тебя представлять.
Головков, когда с ним заводили такие разговоры, еще больше замыкался в себе, лицо у него становилось совсем чужим, кожа на щеках немела, рот словно бы сводила судорога, он хотел сказать пару-тройку каких-нибудь толковых слов и не мог, силился, краснел от натуги, но слова никак не хотели соскакивать с языка, прилипали к нёбу, в голове была сплошная мешанина, каша, словно бы в черепушку попала пуля.
Но долго молчать было нельзя, народ в краевом управлении работал языкастый, злой, мог и начальству пожаловаться, и подполковник с трудом выдавливал из себя:
— Не мне надо выдавать премию в размере оклада, а моим подчиненным, которые этих денег достойны больше меня…
Такая постановка вопроса устраивала сотрудников краевого управления — выходит, Головков не только со своими сотрудниками готов поделиться славою, но и с ними тоже.
Когда хоронили Лизку Фирсову — в двойном цинковом гробу, запаянном вглухую, со швами, тщательно обработанными кислотой и расплавленным оловом, чтобы не было ни одной малой щелки, в которую мог бы пробиться убийственный запах тлена, запросто сваливающий с ног огромных мужиков, Лизкина мать — с темными кругами под глазами, выпившая, — молча рухнула на землю. К ней с криком кинулся хрупкий большеголовый пацаненок, обхватил руками за шею, затеребил: «Бабуля! Бабуля!», из глаз его выбрызнули слезы, пролились на лицо бабки, но бабушка на рыдания внука не отозвалась.
Ее попробовали привести в сознание — бесполезно.
Вызвали «скорую помощь». Врач «скорой» прямо там, на кладбище, определил: инфаркт. Число жертв бандитского товарища увеличилось на одного человека. Младший Фирсов — пацаненок с прозрачным голодным лицом остался один. Куда его девать, Головков не мог приложить ума. Если бы это было раньше, в советскую пору, он бы не стал задумываться ни на секунду, а сейчас… Оставить паренька одного, без присмотра — погибнет.
В общем, проблемы, проблемы, проблемы, от которых вспухала, делалась чужой голова.
Майором Веретешкиным занимались серьезные люди из краевого управления госбезопасности, по-старому — чекисты.
Головкова уже дважды приглашали в мрачноватое монументальное здание вежливые люди, судя по разговору, по вопросам, которые они задавали, — приезжие, скорее всего, из Москвы. Подполковник на вопросы отвечал довольно коротко, не растекаясь мыслью по древу и тщательно продумывая каждое слово.
Знал Головков — стоит ему где-нибудь в ответах осечься, за осечку эту мигом зацепятся. Кабинет, в котором с ним вели разговор, был просторный, гулкий, в нем он никогда раньше не был (и слава богу), хотя знал, что это кабинет заместителя начальника управления госбезопасности.
Допросов было немного, всего два.
Данные наружного наблюдения краснодарцев совместились с данными одного из сельских отделов милиции, куда поступила жалоба некоего Леонида Ивановича Карпова, в результате выяснилось: разыскиваемый гражданин Бобылев преспокойно проживает на отдаленном хуторе в шестидесяти километрах от Краснодара, выдает себя за инженера, уставшего от дел на родном коммерческом предприятии и решившего отдохнуть на природе… Псевдоинженер сообщил хуторянам, что он готовится к охоте на крупного зверя — матерого вепря. Ежедневно совершает моционы вдоль тихой рыбной реки, впадающей в Кубань.
— Смелый, однако, — весело хмыкнул Головков, изучив полученную информацию, — ни Бога, ни черта, ни нас с прокуратурой не боится. Мда, — продолжая весело похмыкивать в кулак, Головков потянулся к телефону и набрал номер прокурора. Честно говоря, застать Лысенко на месте он не рассчитывал — слышал, что в краевой прокуратуре проводится какое-то важное совещание, но Лысенко оказался на месте. — Хорошо, что я тебя застал, — сказал он прокурору, — думал, что ты штаны у начальства просиживаешь, совещаешься.
— Я туда зама отправил, у него штаны покрепче моих будут.
— Собирались, собирались мы с тобою, Леонид Петрович, выехать на охоту, да так и не собрались.
Лысенко, услышав упрек, даже крякнул от досады:
— Разве с этой работой куда-нибудь выедешь?
— Выедешь, выедешь, Леонид Петрович. Сейчас нам это придется сделать вне зависимости от обстоятельств… Точнее, в зависимости от обстоятельств. Тьфу, совсем в словах запутался.
— Нашли мы рукастого, ногастого, которого искали…
— Нашли-таки?
— Сидит на хуторе, лопает блины со сметаной, спит по двадцать четыре часа в сутки, от трудов праведных отдыхает… Будем брать.
— Когда?
— Да в ближайшее же время и возьмем. Так что готовься к выезду на пленэр.
— Всегда готов, — Лысенко засмеялся, — как пионер.
— Есть еще одно дело.
— Выкладывай, пока я добрый. — В телефонной трубке вновь раздался безмятежный легкий смех Лысенко.
— Мы разобрали бумаги этого бандитского товарищества и обнаружили, что юридическое прикрытие его осуществляет некий Михаил Владимирович Цюпа, свободный юрист. Вольный художник, так сказать…
— Никогда не слышал о таком юристе.
— И тем не менее, это юрист, имеет свой офис, свидетельство о регистрации и прочие приметы, сопутствующие всякой юрконторе. Впрямую привлечь его к уголовному делу не могу — он не является исполнителем акций и пистолет в руках не держал, но вреда принес больше, чем те, кто нажимал на спусковой крючок…
— Документы на этого преуспевающего юриста, не нажимавшего на крючок, прислать можешь?
— Нет проблем.
— Присылай, а я тут поприкидываю, какой суп можно сварить из этого юриста. Очень уж много их развелось, юристов-уголовников, куда ни кинь взгляд — всюду они. Рядом с каждым вором в законе обязательно сидит юрист с блокнотом, в золоченых очках, золоченым перышком строчит, страхует, прикидывает, ловчит. Причем у него не только очки золотые, а и зубы. Знаешь, что это значит?
— Знаю, — подтвердил подполковник, — я бы эти зубы клещами у них повыдирал.
Золотые зубы во рту у воровского авторитета — это все равно, что звезда Героя Социалистического Труда на груди у передовика производства брежневской поры: такой же почет, такие же привилегии. Почетнее награды, чем золотые зубы, у воров не было. Чтобы наградить авторитета золотыми зубами — сплошным рядом, без пропусков, — воры собираись на свои съезды и решали: достоин кандидат быть «золотым» или нет? Иногда эти съезды занимали несколько дней и обходились в круглую сумму.
Впрочем, деньги все равно шли из общака, а не из чьего-то конкретного кармана, так что «абиссинской бакшиш» этот никто не считал.
Юрист Цюпа был из золотозубых юристов и отношение к нему и у Головкова и у Лысенко было одинаковым.
Дверь кабинета отворилась, на пороге вновь появилась Жанна, вопросительно глянула на Головкова, тот осадил ее жестом:
— Погоди! — Но Жанна не уходила из кабинета, и тогда шеф удивленно приподнял одну бровь: — Что случилось?
— Там подполковник из Москвы прибыл…
— Этого еще не хватало! — Головков поморщился. — Где он?
— В приемной сидит.
— Пусть войдет! — Головков скомкал разговор с прокурором — ведь в приемной явно очередной проверяющий и теперь вместо дела придется заниматься им — показывать, рассказывать, доказывать, ублажать, ходить перед ним на задних лапах, — застегнул все пуговицы на форменной куртке и встал.
Дверь открылась. В лице Головкова что-то дрогнуло, изменилось, уголки губ растянулись и он, вздохнув освобожденно, шагнул из-за стола — на пороге кабинета стоял старик Хромов. С серым обвисшим лицом, в тщательно отутюженном форменном пиджаке, украшенном внушительной форменной колодкой, и радостным, почти мальчишеским светом в глазах.
— Решился приехать? — спросил Головков, продолжая улыбаться.
— Решился, — подтвердил Хромов, — в Москве мне нечего делать… Москва — не для меня.
— А как же родичи, разные дачные дела, огурчики на плетне и помидорная рассада под полиэтиленовым колпаком?
— Родичей у меня, Лень, нету. Была жена — умерла. С детьми у нас ничего не вышло, хотя мы и старались, — в общем, остался я один. Приехал к тебе заканчивать свой жизненный путь. Комнатенку где-нибудь в общежитии найдешь?
— Да я тебя к себе домой возьму.
— К тебе домой не надо, Леня!
— Чего так? — удивился Головков.
— Зачем мне тебя стеснять? Не хочу.
— Ладно, вопрос с жильем мы решим, — сказал подполковник. В конце концов, старика можно будет определить в общежитие какого-нибудь предприятия, завода, Головкову в этом никто не откажет. Главное, чтобы комната была уютной.
Хромов стоял перед ним навытяжку, как молодой, по стойке «смирно», Головков шагнул к нему, обнял, почувствовал, что от деда пахнет железнодорожным вагоном, дымом пространства, еще чем-то неведомым — угольной пылью, что ли, вкусным ресторанным духом, почти всегда сопровождающим поезда дальнего следования, — откинулся назад, похвалил:
— А ты выглядишь молодцом!
— Стараюсь, Леня. Я еще тебе пригожусь.
— В этом я нисколько не сомневаюсь. Единственное, что, я не смогу предложить тебе работу, соответствующую твоим знаниям и уровню.
— Я на этом и не настаиваю. Могу работать даже участковым уполномоченным.
— Это совершенно ни к чему. Ни тебе, ни мне.
— Как скажешь, так и будет. — Хромов по-солдатски коротко наклонил голову, вид у него сделался усталым.
— Мы тут как раз собираемся поставить точку на банде, которую помог накрыть твой Игорек Иванов…
Хромов выпрямился, горестная тень проскользила по его лицу, он хотел что-то сказать, но ничего не сказал, лишь немо пожевал губами, но потом одолел в себе некую невидимую преграду и неожиданно произнес:
— А я ведь не любил капитана Иванова, считал его выскочкой… Теперь вот очень об это жалею и прошу у него, мертвого, прощения.
Некоторое время в кабинете стояла тишина, в которой стало слышно, как в окне, между стеклами, бьется сонная осенняя муха — то ли засыпать собралась и теперь сопротивляется сну из последних сил, то ли, наоборот, проснулась и удивилась, что за окном еще не зима, а продолжает стоять благодатная осень, — Головков, обрубая тягостную тишину, похлопал Хромова по сутулой спине:
— Не убивайся. Что было, то было — былое не вернешь. Познакомься-ка с нашим начальником следствия. — Головков повернулся к Ерохову, поднявшемуся со стула, едва Хромов вошел в кабинет. — Боевой товарищ, по завершении операции с бандой думаю представить его на очередное звание.
— Здравия желаю, — четко произнес Хромов, крепко тряхнул его руку и пробормотал, уже ни к кому не обращаясь, ни к Головкову, ни к Ерохову: — Собственно, Игорь Иванов меня тоже не любил, у нас это было, так сказать, взаимно. Но боже, как его сейчас в Москве, в отделе не хватает! — Хромов что-то смахнул со щеки, расстроенно покачал головой. — И отчего все так несправедливо: плохие остаются, а хорошие уходят? Нельзя ли сделать наоборот, а, Леня?
— Видимо, нельзя, — серьезно ответил Головков, подумал о том, что Хромова заносит, стареть он стал сильно, да и сам Головков тоже начал стареть и его тоже скоро будет заносить. — Кому-то на небе надо, чтобы хорошие люди уходили, а плохие оставались на земле. Ведь хорошие люди на небесах тоже нужны.
Хромов согласно покивал головой: наверное, так оно и есть, приложил руку к вновь задрожавшему подбородку.
— У нас в МУРе отличный оружейник был, майор, уже старый, он Игоря Иванова своим сыном считал и переживал за него, как за родного сына. Когда Игорька не стало — уволился. Сам, по собственному желанию, в отличие от меня. Ну, отчествовали его, отпели, как положено в таких случаях, грамоту дали, цветы вручили, бутылку шампанского выставили, ценный подарок в руки сунули, а он пришел домой, разложил все это на столе перед собой и заплакал. Так за столом у него сердце и разорвалось — в больницу увезли. С тяжелейшим инфарктом, не знаю, вытянет или нет… — Хромов не договорил, горестно махнул рукой.
— Не горюй, глядишь, — обойдется, — произнес Головков бодряческую фразу, понял, что она пустая, — рад был бы сказать что-нибудь другое, но в отяжелевшей от забот голове ничего другого не было и он, ограничиваясь тем, что сказал, также махнул рукой. — Жизнь — это сплошная драка, — минуту спустя проговорил он. — А в драке главное что? Чтобы кости сохранились… Мясо же — нарастет. Мы же с тобою, старый, костистые, — обхватил Хромова за плечи.
— Значит, берешь меня к себе?
— Беру.
— Спасибо, Лень, — растроганно пробормотал Хромов.
— Ерохов, я подселю подполковника Хромова к тебе в кабинет, а? Временно… Не возражаешь? — Головков просительно глянул на майора, он мог бы посадить Хромова в другую комнату, даже отдельную, но решил пока не делать этого — Хромов должен обжиться, понять, что к чему…
Хромова ему было жаль. Отслужил свое и — выгнали его, отмеченного орденами и медалями за всевозможные отличия, из теплого помещения на улицу. На холод, на сквозняк, на помойку.
— Не возражаю, — сказал Ерохов.
— Тогда бери товарища подполковника под руку, веди в свои хоромы, показывай, как мы живем, чем богаты, расскажи, что нас тревожит, что планируем делать в ближайшее время, и так далее.
Оставшись один, Головков снова обложился бумагами — надо было продумать операцию по захвату Бобылева — судя по всему, вооруженного до зубов. А раз вооружен, то, значит, опасен, и на захвате его можно еще положить людей, как при схватке около сельхозакадемии, что никак не входило в планы подполковника…

Глава тридцатая

Операцию начали в шесть часов утра, когда на улице еще было темно, черное, без единой блестки, с напрочь стертыми звездами небо было глубоким, провальным — похоже, звезды накрыла плотная, приползшая на большой высоте пелена, земля была тиха, настолько тиха и мертва, что не верилось даже, есть на ней жизнь и живые существа или нет.
В темноте было намечено окружить хутор, а когда рассветет и будет все видно, начать основную часто операции.
Операция должна быть проведена ювелирно, чтобы не то что раны, даже случайной царапины, когда по лицу стебанет колючая ветка и оставит след, и того не было. Вот тут-то и должны были начаться сложности, по поводу которых у Головкова уже несколько дней болела голова.
Если бы Бобылев находился в доме один — проблем не было бы никаких, его накрыли бы сачком, как малька на мелководье, а извлечь его из-под сачка не составило бы никакого труда… Даже если у него в руках было по автомату, а к ногам привязаны гранаты. Но в доме, кроме Бобылева, находился слепой старик, очень заслуженный человек, старушка-родственница, приехавшая к нему из Ростовской области, дочь хозяина и ее ребенок — невесть от кого приобретенный сын.
Брать Бобылева в доме, когда там находятся эти люди, — риск большой, кого-нибудь обязательно не досчитаешься. Надо было выманивать из помещения Бобылева, но он вряд ли отзовется на клич: «Эй, парень, выгляни на минутку, поговорить надо!» — либо эвакуировать самих жильцов. Что тоже непросто: ведь не объяснишь же им, что происходит и какого человека они приютили у себя в доме…
От напряжения и забот у Головкова вновь начал тягуче, стреляя болью не только в виски, а даже в глаза, ныть зуб. Подполковник выругался. Подозвал к себе тучнотелого майора с лихими рыжими усами, закрученными на концах в кокетливые колечки — начальника райотдела милиции:
— Кто у вас лучше всех знает жильцов хутора?
Рыжеусый, подумав немного, ответил:
— Участковый уполномоченный, кто же еще… Капитан Сергеенко.
— Он здесь?
— Здесь.
— Давайте сюда капитана Сергеенко.
Капитан в разжижающейся предутренней темноте подошел неслышно, вяло пристукнул каблуками разбитых кирзачей, дохнул на подполковника луком. Доложился по всем правилам, как в армии. Головков понял, что вчера капитан конец дня посвятил борьбе с «зеленым змием» и славное мероприятие это прошло успешно, теперь капитану не то чтобы работать, даже жить не хотелось, и было ему все равно, кто перед ним находится, подполковник или сержант…
Начальник райотдела приблизился к капитану, пальцами поправил колечки на своих роскошных усах, просипел предупреждающе:
— Сергеенко, не подведи!
Подполковник объяснил ему ситуацию, Сергеенко понимающе кивнул в ответ, потом, морщась от головной боли, поддел пальцем козырек фуражки.
— Значит, так, — пробормотал он озадаченно, помотал рукой в воздухе, — тут умелец один живет по соседству, Карпов его фамилия… Недавно он прибегал ко мне с жалобой на этого Бобылева… Я думаю, может его как-то использовать?
— Карпов… Карпов его фамилия? — спросил подполковник, у которого звон от зубной боли уже стоял не только в ушах, но и в висках, в затылке, отрицательно качнул головой. — Нет, Карпова использовать нельзя, а вот мамашу его… У него есть мать? Ведь во всякой деревне соседи хорошо знают друг друга, стараются жить в согласии и мире, бегают к соседям то за солью, то за лаврушкой, то за перцем, то просто поболтать…
— О, все понял! — произнес Сергеенко с сильным хохлацким акцентом, опустил фуражку на переносицу. — Здесь все соседи дружат, вы правы, товарищ подполковник. И старуха Карпова.
— Она знает вас?
— А как же! Я ее лет десять назад за самогоноварение штрафовал… Еще как знает!
— Хорошо. — Головков взял капитана под локоть. — Главное — вывести всех людей из дома, где находится преступник. Как только они будут выведены — сразу же начинаем действовать. Пусть старуха Карпова постарается вывести их! — в голосе подполковника прозвучали пронзительные просительные нотки, они дошли даже до тяжелого, затуманенного хмелем мозга капитана.
— Понял, товарищ подполковник, — Сергеенко вновь стукнул одним расхлябанным кирзачом о другой, — все понял.
Через минуту он уже шел по тропке к дому Карповых. Народ на хуторе привык вставать рано, в двух домах словно бы по команде засветились огни, послышались два переругивающихся женских голоса, бряканье подойника, ленивое тявканье собаки, чистое, как хрусталь, без единой трещины пение петуха, — хутор был трудовой, тут привыкли вкалывать от зари до зари и исключений не делали даже в праздники.
Но вряд ли Бобылев, городской житель, подчиняется городским правилам, он наверняка живет по старому привычному расписанию, выработанному в Краснодаре, это подполковник тоже учитывал.
С другой стороны, с чего бы так рано появляться на хуторе участковому? Были тут, конечно, кое-какие «но», но Головков надеялся, что все обойдется без осложнений. Если только капитан не сглупит и не проколется на чем-нибудь.
Капитан не сглупил, он совершенно незамеченным, будто у него на голове находилась шапка-невидимка, добрался до дома Карповых, тихо взошел на крыльцо и исчез за дверью. Ленька Карпов, который брился, стоя перед рукомойником, так и застыл с помазком в руке. Изо рта у него вывалилось изумленное «О!», больше он ничего не смог произнести.
Мать Ленькина окинула участкового с недобрым любопытством, стиснула в щелки свои и без того маленькие глазки, шевельнула верхней усатой губой, но ничего не сказала капитану.
Сергеенко снял фуражку и обессиленно опустился на табуретку.
— Напиться дайте!
Старуха Карпова зачерпнула воды из ведра, налила полный, вровень с краями, стакан воды, подала непрошеному гостю. Тот с наслаждением выпил, достал из кармана небольшую луковицу — использовал для «поддержки брюк», это был лук-севок, — и не очищая от шелухи, съел.
— Чтобы водой от меня не пахло, — пояснил он.
— Может, яишню зажарить? — неожиданно предложила старуха. — Из трех яиц, а? Полегчает, — знающе добавила она.
— Не надо, — отказался Сергеенко. — Время такое, что не до яишни. — Покашлял в кулак. — Значит, я с таким делом…
В это время у Леньки Карпова прорезался голос.
— А вы чего, никак соседского постояльца наказывать приехали? — спросил он. — Э, гражданин начальник?
Капитан заметил, как почерствел, стал жестким, будто в зрачках возникло по железному гвоздю, взгляд старухи и ответил почти машинально:
— Точно! — В ту же секунду засек, как помягчел и потеплел старухин взгляд, а на губах заиграла мстительная улыбка. Капитан понял, что ответил он верно, расчет сделал правильный, все будет в порядке.
Через пять минут старуха Карпова, повязав голову черным платком, вывалилась из дома и широким мужицким шагом, словно бы направлялась в боевой поход, зашагала к дому Андрианыча. Ловко сдернула с калитки проволочную петлю, прокричала:
— Сосед, ты дома?
— Тихо, постояльца нашего разбудишь, — высунулась из окошка родственница Андрианыча, прибывшая из Ростовской области — неприметная старушонка серго цвета.
— Аль постоялец спит еще? — перешла на сиплый шепот старуха Карпова. — Пора вставать.
— А чего ему вставать? Он в отпуске.
— Я к вам за помощью, — лицо старухи Карповой жалобно сморщилось, в уголках глаз выступили слезы, — беда пришла в мой дом. Сын мой обезножил, лежит в постели, не поднимается. Помогите, Христа ради… Самое лучшее — сегодня же в больницу его свезти.
— Уж не инсульт ли? — появившийся на крыльце Андрианыч стукнул палкой о порог, потом всунулся в дом, позвал: — Роза! Выдь-ка сюда! Жених твой, слышала, обезножил?
Прошло еще пять минут и к дому Карповых направилась целая процессия: впереди Роза, за ней отец с ростовской теткой, замыкающей — старуха Карпова с похоронно-черным платком на голове.
В доме остался только Розкин сын — курчавый темноликий пацаненок с негритянскими губами, будить его не стали: помочь Леньке Карпову он ничем не мог, объяснить толком, что его также нужно обязательно забрать, старуха Карпова не сумела, — с одной стороны, она не нашла нужных слов, с другой — не имела права выдавать страшную тайну, которую только что узнала… Она хорошо понимала: если проговорится, выдаст тайну — непременно сядет за решетку…
— Молодец капитан! — похвалил участквого Головков, благодарно тронул рукою плечо рыжеусого майора. — За такую ударную работу надо медали на грудь вешать… Несмотря на то что от него пахнет, как от гусара после атаки на неприятеля.
— Это последствия вчерашнего, день рождения, — пояснил рыжеусый. — Отмечали всем коллективом.
— В доме еще остался ребенок, — озабоченно проговорил командир омоновцев Кузьмин. — Как бы его не зацепить случайно.
— Ну, один ребенок — это не «полна горница людей»… Десять минут назад народу там было, как семечек в арбузе, а сейчас один ребенок остался. Все, пора!
— Подождем еще несколько минут, — попросил Кузьмин.
Прокурор Лысенко тоже был здесь, в командной группе захвата: ныне ведь как стало — без прокурора ни шагу, сделаешь один шаг без него — тут же обвинят в нарушении прав человека. Лысенко был молчалив, сосредоточен. Головков подошел к нему:
— Извини, Сергей Сергеевич, что времени уделить тебе не могу. Видишь, что творится? Запарка, как на горячем производстве.
— Когда стрельба начнется, будет еще горячее.
— Может быть, — уклончиво, с мягкой усталой улыбкой ответил Головков, он не хотел посвящать прокурора в детали происходящего: к чему Сергею Сергеевичу лишняя головная боль? У него своей головной боли хватает.
— Вот и выбрались мы с тобою на охоту, — грустно проговорил Лысенко.
— Только вот это какая охота. На человека. Впрочем, Бобылев — это не человек. Волк!
— Неудачная будет это охота.
— Почему ты так считаешь?
— Не считаю — чувствую, — Лысенко тронул себя рукою за грудь, — вот тут сидит некий механизм, он подсказывает. — На лице его возникла далекая печальная улыбка. — Да! — вспомнил он. — Ты мне прислал бумаги на некоего Цюпу, юриста… Посмотрели мы их, плюс то, что имелось у нас… В общем, я думаю, суд впаяет этому Цюпе по полной программе. По всей строгости закона. Вчера вечером был оформлен ордер на обыск.
— А мы сделали обыск у его сестры Галины. Она была любовницей Шотоева, руководителя банды. Тоже кое-что нашли. Деньги. Несколько сот тысяч долларов, золото, камни.
— Неплохо. — Прокурор не удержался, насмешливо хмыкнул.
— А вот в гостинице, где Шотоев номер уже больше года снимал, — хоть шаром покати. Только одежда, бритва, две книжки — обе, между прочим, по уголовному кодексу, тапочки и две бутылки белого вина в холодильнике. Все свое богатство он перетащил к Галине Цюпе. Хотя в Чимкенте у него осталась жена и трое. — Головков умолк, сощурился, неожиданно присел и потянул за рукав Лысенко: — Вот он!
— Кто?
— Да Бобылев. На крыльце дома появился.
Момент, когда старуха Карпова приходила в дом Андрианыча, Бобылев засек. Засек сквозь чуткий, очень непрочный сон, какой бывает только у зверей, — он слышал бормотанье двух старух во дворе, голос Андрианыча, засек тихий голос Розы, звуки эти не обеспокоили его, окончательно он проснулся от тишины.
В доме неожиданно установилась болезненно тревожная, опасная, осязаемая, словно боль, тишина, с такой тишиной Бобылев был знаком, он мог помять ее пальцами, словно ткань.
Приподнявшись, Бобылев привычно выглянул: такой кладбищенской тиши в доме еще не было. В окно — на улице никого, только петух мирно дремлет, стоя на одной прочной мускулистой ноге, Бобылев перевел дыхание — воздух подступил к глотке почему-то изнутри, запер горло прочной пробкой, сердце застучало усиленно, громко. Бобылев проворно скинул ноги на пол. Поймал пальцами ног сделавшиеся вдруг непослушными, увертливыми тапочки.
Спал он в брюках — в этот раз лег спать, почти не раздеваясь, в брюках и в рубашке, оставив на всякий случай гранату на поясе, — поэтому время на штаны тратить не пришлось, — так в рубахе и в штанах, в тапочках выскочил на крыльцо.
Сделал стойку, огляделся — ничего вроде бы подозрительного. Тогда почему же так оглушающее сильно колотится сердце? Бобылев попытался успокоиться, прижал одну руку к шее, помял пальцами жилы, которые почему-то дрожали, будто он угодил под удар электричества — никогда такого с ним не было, оглянулся и, всматриваясь в темноту сенцов, позвал хриплым шепотом:
— Андрианыч! Роза!
Нет ответа. Бобылев понял, что в доме он остался один. Может быть, еще негритянистый Розкин малец, который беззаботно сопит в своей кровати, и все.
— Андрианыч! Роза!
Вновь никакого ответа. Состояние некоего липкого парализующего возбуждения не проходило. Бобылев подтянул штаны с брякнувшей на поясе «лимонкой» и торопливо побежал по деревянным сходенкам, проложенным от крыльца к деревянной будке с остроугольной крышей и кокетливым сердечком, вырезанным прямо в середине двери.
В уборной он быстро справил малую нужду и едва ли не целиком втиснув лицо в широкое, вырезанное щедрой рукой сердечко, начал внимательно оглядывать округу. Беспокойство не проходило.
Было уже довольно светло, край неба окрасился яркой переливчатой желтизной, еще минут пятнадцать и начнет подниматься солнце. На хуторе по-прежнему было тихо. Даже петух и тот изменил самому себе — не кричал, не славил зарождающийся день. Бобылев подумал о том, что осенняя пора, особенно такая, как эта, поздняя — самая благодатная, безмятежная: старые заботы кончились, новые еще не начались, можно и в кровати понежиться, и водки принять с утра, хотя ни того ни другого не было: и в постели не нежились, и водкой если и баловались, то во второй половине дня и, главное, — в меру.
Сделав несколько глубоких вдохов, Бобылев попробовал унять беспорядок, творившийся внутри, но из этого ничего не получилось, не справился он с самим собою, болезненно сморщился, дернул головой, будто от укола, и вдруг увидел трех человек в пятнистой форме, с десантными автоматами в руках.
Не поверив тому, что видит, Бобылев зажмурился, шевельнул губами, произнося смятое «Свят, свят!», открыл глаза, рассчитывая, что молитва поможет и видение исчезнет, но не тут-то было, видение не исчезло — трое в пятнистой форме, настороженно оглядываясь, двигались по тропке за кустами, окаймлявшими соседний участок.
Теперь он понял все. Все понял… И откуда взялось это гнетущее ощущение тревоги, и как родилась непривычная страшная тишина, и почему так безлюдно стало на хуторе. Он судорожно зашарил пальцами по поясу, проверяя, что у него есть с собою, досадливо сжал глаза и в следующий миг услышал некий плач — свой собственный плач, хотя никогда ранее не плакал: с ним ничего, кроме ножа и одной гранаты, не было.
Внутренний плач этот родил несколько зажатых всхлипов, дрожь, от которой у Бобылева даже застучали зубы, и он вялым, плохо соображающим кулем вывалился из уборной и по сходне побежал в дом за оружием.
Воздух сухо треснул, со стороны кустов, за которыми только что перемещались люди в пятнистых костюмах, послышался предупреждающий окрик, и затоптанную деревянную сходню прямо перед Бобылевым перерубила автоматная очередь. Лишь щепки полетели в воздух.
Выматерившись, Бобылев метнулся назад, к уборной, — понял, что к дому ему пройти не дадут. Задышал тяжело, перемахнул через плетень, за ним одолел низкие, украшенные черными размякшими ягодами кусты и понесся к реке.
Метров через двести остановился, присел оглядываясь. Если его еще только берут в кольцо и кольцо это не сомкнулось, есть несколько шансов уйти, но если сомкнулось, то все, шансов уйти у него ни одного. Сдернув с ног тапочки, Бобылев сунул из за пояс — последнюю обувь терять было нельзя, — в несколько прыжков достиг уреза воды и вошел в реку.
Вода в реке была холодной, от нее разом заныли кости, тело пробил озноб, но все это были мелочи, ерунда, на которую не следовало обращать внимания, это должно оставаться за пределами сознания, но Бобылев внимание обратил, никчемные мелочи прочно отпечатались у него в памяти, — сделав несколько шагов, он ухнул в яму по грудь, выругался. Почему-то ему показалось, что граната может намокнуть и в нужный момент, намоченная, подведет. Эта мысль родила в нем страх, и он снова выругался.
Проворно выбрался из ямы, побрел по реке поперек, пересекая ее, стараясь идти как можно быстрее. Ему чудилось, что вода вязкая как кисель, очень плотно обволакивает ноги, холод проник уже не только в мышцы, но и в кости, — Бобылев, сопротивляясь этому, захрипел, замотал головой протестующе, изо всех сил устремляясь к противоположному берегу.
Он одолел уже больше половины реки, вплавь форсировал две глубокие ямы и вышел на спасительную мель, когда на берегу, к которому он устремлялся, как к последней своей надежде, из молодого дубняка поднялись двое в камуфляжной форме, с автоматами, наставили стволы на Бобылева.
Тот взвыл яростно, шарахнулся в сторону, к камышам, облюбованным утками, снова опустился в воду по грудь, выругался люто, через минуту врубился в камыши, сдернул с пояса гранату.
— Я вам покажу, — пробормотал он севшим хриплым голосом, — я покажу-у…
Он миновал уютное утиное озерцо, к которому приглядывался несколько дней назад, круглое, словно блюдце, окаймленное трескучими сухими стеблями, дошел до середины зарослей, остановился.
Конечно, он не был виден, но по нежно-плюшевым коричневым головкам камышей, реагирующим на каждое его движение, можно было легко определить, где он находится… Он перевел дух. Вода здесь была Бобылеву по пояс.
Неожиданно он увидел, что рядом с ним плавают, колыхаясь на воде, будто два корабля, его тапочки, выскользнувшие из-за пояса. Бобылев незряче оглядел их и отогнал рукою в сторону: теперь пусть плавают, теперь все едино…
Да и тапочки — обувь несерьезная, если ему придется удирать от автоматчиков, тапочки ему не помогут, он быстрее удерет босиком. С хрипом набрал в грудь воздуха, с хрипом вздохнул. В нем словно бы все разом надсеклось, постарело — и в легких непорядок обозначился, и в сердце, и в голове.
Голову, особенно затылок, разрывала тупая боль. Бобылев застонал, потом, приходя в себя, глянул влево, глянул в другую сторону и снова врубился в камыши.
Он понимал, что шансов уйти от автоматчиков у него мало, но сдаваться не намеревался. Однажды учитель его, крупный авторитет Кузьма Федорович Гузо, сказал: «В жизни нам, как на футбольном поле, отведено два тайма игры и эти два тайма нужно отыграть полностью, минута в минуту, чего бы это ни стоило, а потом еще попросить дополнительное время. Понял, Налим? — У Бобылева была кличка Налим, Гузо пользовался только ею. — Вот так надо прожить свою жизнь. С целью. Усёк?»
Бобылев процитировал авторитету строки, сочиненные верными последователями классика советской литературы Островского: «Жизнь надо прожить так, чтобы перед смертью, оглянувшись назад, можно было увидеть горы пустых бутылок и толпы голых женщин». Гузо юмора не понял и отозвался на цитату отрицательно: «Дурак, кто это написал».
А вот насчет двух таймов и дополнительного времени дед Кузьма был прав, очень даже прав… Была у Бобылева цель — отыграть эти два тайма полностью, а потом воспольоваться правом на дополнительное время, только теперь удастся ли?
Страха у него не было, секущее ощущение опасности тоже отступило. Он был спокоен.
Единственное, чего ему хотелось, — чтобы по дороге встретился какой-нибудь полоротый солдатик в камуфляжной форме, он тогда покажет солдатику, где раки зимуют, а его дружкам, которые явятся на помощь, продемонстрирует, как надо играть на музыкальном инструменте под названием автомат Калашникова.
Но пятнистые, пришедшие сюда, были такими же опытными людьми, как и Бобылев, ртом мух не ловили и близко к себе его не подпустили.
— Гады! — выдохнул Бобылев хрипло, выругался, зачерпнул ладонью затхлой, застоявшейся в камышах, пахнущей утиным пометом воды, схлебнул ее. Ни затхлости, ни гнили, ни вообще вкуса воды не почувствовал.
Неожиданно совсем недалеко прозвучала сухая автоматная очередь и высокий, украшенный нарядными головками рядок камышей, ровно подрубленный, будто его подсек литовкой умелый косарь, лег в воду.
Следом за первой очередью раздалась вторая, уже с другой стороны — и снова камыши с противным хрустом легли в воду. Еще Бобылев слышал звук пуль — опасный, мокро чавкающий, пули уходили в воду, впивались в мягкое дно, и речное заиленное дно это невольно вздрагивало у Бобылева под ногами.
За второй очередью раздалась третья, — также из нового места, бил еще один автоматчик, очередь сбрила широкую полосу камышей почти рядом с Бобылевым, и он матерясь, увязая босыми ногами в иле, сделал несколько шагов в сторону, уходя от пуль. Следующая очередь могла зацепить его. В правой руке Бобылев теперь уже стискивал гранату.
От очередной строчки пуль он рванулся уже резвее, ушел метров на десять от опасного рубежа, выматерился с яростной тоской, которой не было еще несколько минут назад.
Тогда ее не было, а сейчас она подступила к самой глотке, Бобылеву сделалось жаль самого себя, непутевой жизни своей, того, что осталось позади, жаль было покидать этот свет… Ни с того ни с сего вспомнился отец, которого он не любил. Как он там, в одиночку, кукует в Краснодаре? Чем он дышит, на какие шиши живет? Отзывается ли у него сейчас в сердце болезненными толчками тоска сына или же он, вытянувшись на своей холодной постели, думает, как бы подешевле постирать белье в прачечной, и ничего не чувствует?
Бобылев выматерился вновь, словно бы мат помогал ему, добавлял сил. Он искал выход из западни, но выхода не находил. Назад, на берег, к дому дороги не было — там автоматчики. Вперед, на тот берег, тоже идти нельзя — там встретят достойно, подхватят под белые руки и тут же определят в «черный воронок»… Бобылев застонал. Он находился в капкане.
Если только уйти от омоновцев под водой, но, к сожалению, пловец из Бобылева никакой, очень слабенький — в местах, где провел большую часть своей жизни, как известно, плаванию не учат.
Где же выход, где выход?
Было слышно, как совсем недалеко от него, шагах в пятидесяти, автоматчик передернул затвор «калашникова» и через секунду в воду вновь с деревянным хрустом повалился камышовый лес. Бобылева, как волка, выгоняли из зарослей на чистое место.
Где выход? Где? Попытаться с какой-нибудь соломинкой во рту сплавиться вниз по воде? Но он сейчас и соломинки нужной не найдет, да и засекут ее мигом, поскольку прибыли сюда, надо полагать, ребята глазастые, но главное — сплавиться он не сумеет. Если под ногами окажется яма и он ухнет в нее с головой, то из ямы этой выбраться ему будет уже очень трудно.
Снова раздалась скрипучая очередь и снова за спиной его в воду повалились камышовые стебли. Со дна черным похоронным клубом поднялся ил, растекся по воде и застыл, будто превратился в желе. Бобылев сломал несколько стеблей, рванулся вперед, ухнул в воду по горло, хлебнул холодного речного варева. Закашлялся.
Лодку бы ему сейчас, лодку — и он бы уплыл от проклятых омоновцев, взявших его в кольцо, издевающихся над ним, — и так захотелось Бобылеву очутиться в эту минуту в лодке, что из красного тумана, внезапно возникшего над его головой, проступило что-то материальное — то ли борт незнакомого старинного судна, то ли обретшая плоть кабина космического корабля, он обрадованно кинулся вперед, но через мгновение все понял и остановился, застонал, почти лишаясь сил: все это глюки, глюки, глюки…
Задрал голову вверх — ему был неприятен этот кровянистый туман, на глазах своих он ощутил слезы и вновь отчаянно рванулся вперед.
Переместился он вовремя — через несколько секунд место, на котором он только что находился, прошила строчка пуль.
В следующий миг Бобылев закричал страшно, изо всех сил, что у него оставались, обрывая жилы и ломая горловые хрящи:
— Лодку мне… Дайте мне лодку!
На крик никто не отозвался, только до него опять донесся металлический щелк переводимого затвора, следом прозвучала автоматная очередь. Бобылев замер, прикинул — до неосторожного автоматчика, передернувшего затвор, было метров тридцать, не больше. Если он сейчас швырнет в него гранату, то, как пить, достанет: «лимонка», даже не долетев до стрелка, обязательно изрубит его осколками.
Он сунул палец в кольцо чеки, хотел было дернуть, но остановил себя: а с чем он тогда останется? С одним лишь ножом?
Нет, это не выход — использовать единственную гранату на несмышленого солдатика — одного такого, может быть, среди опытных шакалов-омоновцев… Сзади по камышам опять прошлась свинцовая струя, взбаламутила воду, порубила стебли. Бобылев рванулся от нее и вновь прокричал что было мочи:
— Ло-одку мне!
В ответ услышал смех, издевательский, какой-то ликующий, очень громкий. Так мог смеяться только молодой, жестокий, полный жизни и сил человек, не знающий жалости, и Бобылев, словно бы поперхнувшись, умолк, ощутил лютую зависть к незнакомому омоновцу, левой рукой выхватил нож, секанул им по воздуху и неожиданно почувствовал, как щеки у него обдало теплом. Бобылев не сразу понял, что он плачет, из глубины груди, откуда-то из живота наружу выпрастываются тяжелые взрыды, по щекам текут слезы, из раскрытого рта тоже что-то течет — обильное, теплое и противное. Бобылев всегда плохо относился к слезам, презирал тех, у кого глаза находились на мокром месте, сам старался вообще не плакать.
И вот заплакал. Помимо своей воли. Он пробовал сопротивляться взрыдам, трясучке, корежившей его тело, но ничего не мог поделать с собой — слезы лились еще сильнее, его трясло. Он снова впустую разрезал ножом воздух, хрипло прокричал что-то невнятное, а что именно — и сам не разобрал.
Скоро, может быть, даже очень скоро наступит минута, когда он перестанет владеть собою, руки и ноги не будут уже повиноваться и ему сделалось страшно. Пожалуй, впервые в жизни Бобылеву было так страшно.
Остановившись на несколько секунд, он замер, огляделся — впереди уже светлело чистое пространство воды, вправо по течению уходила грядка камышей, но она была жидкой, прозрачной, сворачивать на эту грядку нельзя, она простреливалась насквозь, влево тянулся довольно приличный камышовый лес. Утиный. Уходить надо было влево.
— Влево, влево, — пробормотал он машинально, слова соскочили с языка помимо его воли, — к уткам.
Он взбил со дна клуб черного ила и вспугнул тощего утенка-хлопунца, позднего недоразвитого птенца, вылупившегося из яйца в августе или даже в сентябре и еще не научившегося летать. Утенок только хлопал едва оперившимися огузками по воде, рождал рябь, но взлететь не мог. Он уже никогда не взлетит — не успеет, как только похолодает и на реку надвинется лед, хлопунец сделается добычей первой же лисы, вышедшей на промысел.
Хлопунец проворно заработал лапками, захлопал тощими крылышками, удаляясь от Бобылева. Бобылев остро позавидовал хлопунцу, его проворству, неприметности, тому, что он остается жить, а Бобылев скорее всего уйдет в мир иной. Не будет ему покоя ни на земле, ни на небе. Небо его за грехи не примет, а на земле он вряд ли будет иметь могилу — тело его омоновцы не выдадут отцу (они вообще не выдают тела убитых ими людей), зароют в какой-нибудь траншее и этим дело кончится.
Бобылев метнулся было вслед за хлопунцом, ухнул в яму, громко забарахтался в ней и, когда выбрался на мелкую твердую закраину — тут проходила песчаная гряда, раздел между илом и песком, захрипел обрадованно и тут же шарахнулся в сторону: за спиной прозвучала автоматная очередь, пули встряхнули камыши в пяти метрах от него. Бобылев упал, рукой, в которой была зажата «лимонка», ткнулся в песок, взвыл:
— Прекратите стрелять! Га-ады!
Хотелось бы ему знать фамилию человека, отдавшего команду обложить его и автоматными очередями выкурить из камышей. О Головкове он что-то слышал, но фамилия его никак не совмещалась с омоновцами, о Хромове же не слышал никогда.
А именно Хромов подсказал командиру омоновцев Кузьмину, как преступника пулями выкурить из камышей.
— И не медли, не медли, майор, — поучал он Кузьмина, иначе зэк этот растворится в зарослях, в утку превратится и тогда все. Выгоняй его сейчас из камышей… короткими очередями. Понял?
— А если мы в него попадем?
— Тебе что, жалко преступника? — Серые щеки Хромова недобро всколыхнулись.
— Человек… Живая душа всежки.
— Э-э, майор! С такой философией тебе не в милиции служить, а в пионерском лагере.
Эти слова задели Кузьмина, он хотел было возразить старику, но засек свинцовый блеск в его глазах и понял, что все возражения бесполезны. Смолчал. А вот своих подчиненных предупредил:
— Только не заденьте его, ребята, иначе прокурор с Головковым такое перо мне в одно место вставят, что… Пусть он на чистое место с неокровяненной мордой выйдет… Ладно?
Автоматчики выгоняли Бобылева из камышей умело, пули ложились рядом с целью, рубили камышовые стебли, взбивали в воде черную муть, но ни одна из них не зацепила человека. С берега хорошо было видно, где он находится — по шевелению стеблей, поплавковой раскачке ярких коричневых головок, по дрожи воды, довольно точно определяли, куда намеревается идти Бобылев дальше, и клали пули рядом.
Очереди оглушали Бобылева, он не испытывал ранее ознобного чувства, того ужаса, что испытывал сейчас… Но ведь ранее он не попадал под огонь автоматов, по нему не стреляли — стрелял он.
— Гады! — вновь беспомощно и зло выкрикнул Бобылев, отпрыгнул в сторону от очереди, остановился по грудь в воде. Поднес руку с «лимонкой» к глазам, словно бы хотел удостовериться, что граната не исчезла, она с ним.
Ох как не хватало ему сейчас автомата, не хватало пары-тройки лимонок… Тогда бы он показал пятнистым, в каких кустах раки едят воробьев и трясогузок и куда ходят в туалет.
Хоть и просчитывал он ситуацию «че» и носил с собою оружие, и схоронку, в которую засунул автомат с двумя рожками, найденными в бардачке машины, соорудил очень продуманно, — а все пошло прахом, он оказался один, без оружия, взятый, словно волк в кольцо.
Где выход? Где выход?
Выхода не было. Он зачерпнул ладонью немного грязной, пахнущей гнилью воды, схлебнул ее губами. Вкуса воды не почувствовал, облегчения она не принесла. Бобылев сплюнул. Слюна тягучая, длинная, горькая, повисла у него на подбородке, протянулась мутным мостиком к груди, зацепилась за мокрую рубашку.
Неожиданно ему сделалось все равно — наплевать, что с ним будет, захватят его пятнистые или нет, убьют или не убьют, цепкая, заставившая заныть сразу все мышцы усталость придавила его, он покачнулся, погрузился в воду по подбородок, вскинул руку с неподъемной, выворачивающей пальцы «лимонку», в следующее мгновение вскинулся сам, сделал два шага вперед и взгромоздился на песчаную гряду.
В холодной воде нельзя долго находиться — скрутит; пущенная в его сторону очередь из «калашникова» была сродни очереди отбойного молотка, вгрызающегося в бетон — грохот, усиленный водой, рвал барабанные перепонки. Он сделал несколько шагов по песчаной гряде и основился — чистое, не защищенное камышом пространство начиналось в десяти метрах от него. Бобылев сморщился и хрипло пробормотал:
— Гады! — Затем, выплюнув изо рта тягучий противный клубок слюны, прокричал что было силы: — Лодку дайте! Я больше никого не трону! — крик его был слабым, Бобылев уже устал, дышал тяжело, надорванно, и хотя понимал, что лодки ему не дадут, все равно продолжал ее требовать: — Ло-одку!
За спиной раздалась новая очередь, пули с арбузным хрустом вошли в плотную холодную воду, вышибли из нее искры. Он не думал, что от соприкосновения с водой свинец может вышибать огонь, вяло подивился этому. В следующий миг вновь прокричал настойчиво и хрипло:
— Лодку дайте!
С берега до него донесся громкий смех:
— А крейсер не хочешь?
— Х-хы! — Бобылев дернулся, обвел тоскливыми глазами камыши. Зацепиться было не за что. Значит, и спасения нет. Он двинулся в жидкий правый рядок, поросший не только камышами, но и кугой. Хоть и малая это защита, а все-таки защита.
Он сделал четыре шага, пятый сделать не успел — буквально под его ногами вспыхнули гулкие фонтанчики воды. Он качнулся в сторону и снова ухнул в промоину, хлебнул воды, с шумом отцикнул ее и круто взял влево — его загоняли на старое место, где он только что находился.
В следующий миг вскрикнул — наступил на стекляшку и проткнул себе ногу. Боль проколола его с головы до ног, но что было непонятно, незнакомо — боль эта оказалась теплой. Ну словно бы произошло некое колдовство… Возможно, оно придаст ему силы, одарит надеждой и он выкрутится. Тело было холодным, вымерзшим изнутри, а боль в этом измученном теле — теплая, живая, вот ведь как.
Неожиданно ему сделалось нечем дышать, он со свистом всосал в себя воздух, со свистом выдавил, услышал собственный стон, в следующий миг утонувший в грохоте автоматной очереди. Стреляли омоновцы метко, видимо, практика на этот счет имелась большая — и не на загородных стрельбищах, обнесенных проволокой и воинскими постами, а совсем в других местах. Хлопки пуль жестко толкнули Бобылева в спину, ему показалось, что очередь задела его, перебила одну ногу, правую, он рванулся вперед, захромал, но в следующий миг ощутил, правая нога действует, только сильно ноет проколотая ступня…
Бобылев остановился — до открытого, совершенно чистого пространства оставалось совсем ничего — рукой дотянуться можно.
— Не-ет, — понимая, что произойдет дальше, выкрикнул он, потребовал: — Ло-одку мне!
Сзади, словно бы ответ на его призыв, прозвучала еще одна очередь, пули с дымом изрубили застойную воду, и Бобылев вновь прокричал отчаянно:
— Не-ет!
Крик не помог ему, родил лишь несколько насмешливых возгласов, да грубый хохот на берегу. Сразу в нескольких местах поднялись люди, Бобылев увидел их, сжался, потом взял себя в руки, пересчитал темные, расплывающиеся в воздухе фигуры, возникшие слева, справа, прямо перед ним, на недалекой полоске берега: один, два, четыре, шесть, восемь, двенадцать… Автоматчиков было шестнадцать человек.
Бобылев захрипел, вздернул руку с «лимонкой» над головой:
— Добро пожаловать на тот свет! Понесемся туда вместе. — Он сплюнул в воду. — Всех… всех взорву!
Хотя хрип его был едва различим, выкрик все-таки услышали на берегу и оттуда к Бобылеву принеслось издевательское восклицание:
— Давай, рви! Сразу всех!
— Всех! — взнялся Бобылев над самим собою, стиснул гранату пальцами, в спину его толкнула тугая, потревоженная пулями вода, и он, не удержавись на ногах, повалился на колени.
Тут вода накрыла его с макушкой, он хлебнул ее и чуть не отрубился, поспешно поднялся — побоялся, что в воде потеряет сознание и захлебнется, замотал головой… Попробовал выговорить привычное «Гады!», но язык не подчинился ему, вместо слов Бобылев услышал немое сипение — чужое, не свое; он не сразу понял, что сипит он сам, а поняв, рванулся вперед, уходя с проклятого места.
Чистое, не огороженное камышами пространство ослепило его, он не думал, что на воле может быть столько света, зажмурился, словно опаленный огнем, захрипел, ожидая, что за спиной сейчас вновь раздастся автоматный стук, но очередь не раздалась и он понял: сейчас его будут брать.
«Накося, выкуси!» — мелькнуло в голове обреченное, он хотел что-то сказать, но не смог, язык окончательно отказался повиноваться ему, Бобылев увидел, как из-за молодого дубняка поднялись автоматчики и стали по одному скатываться вниз, к воде.
«Все, играть со мною в прятки они больше не будут. Сейчас начнут накидывать сеть. Хы-ы-ы!»
Говорят, что перед смертью, в самом преддверии ее, находясь уже в предбаннике чистилища, человек видит все, что он успел прожить и пережить, прошлое прокручивается передним, как кадры медленного кино, — прокрутится и перед Бобылевым, он увидит лики людей, которые были ему дороги, но уже ушли, их нет, увидит и тех, кто жив, в том числе и отца, оставшегося в Краснодаре; увидит лицо матери, которой уже нет — ушла маманя в мир иной, но… Ничего этого Бобылев не увидит.
Увидел совсем иное — в светлом, залитом утренним розовым сиянием пространстве он неожиданно засек длинную гибкую пиявку, которая в следующий миг распрямилась и превратилась в толстую черную змею, он понял — это к нему возвращается прошлое, совсем недавнее прошлое — теплые дни начала осени, когда он впервые встретился с Шотоевым.
Перед самой встречей, минут за десять, лежа на зеленой мягкой траве, он наблюдал за тем, как змея опускала на землю пляшущего в воздухе неосторожного жаворонка; так сейчас на землю опускают и его. Серые губы горестно шевельнулись, Бобылев поймал глазами теплый розовый свет, льющийся из далекой выси, сделал несколько шагов к берегу, на котором находились омоновцы. Те мгновенно выставили перед собой темные стволы автоматов. Бобылев растянул губы в мстительной улыбке, потом сгорбился и прижал «лимонку» к животу.
Нагнувшись, зачерпнул ртом воды, нагнувшись, отцикнул от себя пахнущую тиной струю, глянул исподлобья на сливочную головку солнца, перевел взгляд на берег, украшенный пятнистыми фигурами, и прохрипел, разом обретая спокойствие:
— С-суки!
Медленно погрузился в воду — с головой ушел в нее, сделал несколько коротких шагов и, продолжая прижимать гранату к животу, дернул предохранительное кольцо.
В мозгу сами по себе начали громко отсчитываться секунды: «Одна… вторая… третья…» Лицом он повалился вниз, и когда он ткнулся головой в мягкий, смешанный с песком ил, граната взорвалась.
Над рекой поднялся плотный, с кудрявым черным султаном столб, взрыв смел с ближайших деревьев остатки листвы, поднял в воздух несколько птичьих стай, всполошил здешних ленивых уток и тем все завершилось.
На берегу стояли ошеломленные омоновцы, к воде также подошли те, что очередями выгоняли Бобылева из камышей на чистое место.
— Вот и все, — негромко, со странной печалью проговорил Головков, — была жизнь и не стало ее. Честно говоря, я не думал, что конец будет такой.
— Я же сказал, что удачной охоты не получится. — Лысенко звонко цокнул языком, звук был такой, словно боёк вхолостую ударил по пятке патрона. — Говорил, да?
Головков посмотрел на него внимательно и ничего не сказал в ответ.
Повернулся к воде, вгляделся в нее. В широком черном пятне поднятого на поверхность ила возникли несколько красных кровяных полос и тут же исчезли — кровь Бобылева быстро растворилась в воде.
— Сейчас он всплывет… Он должен всплыть, — произнес Лысенко, вглядываясь в черный клуб, продолжавший распространяться в течении. Неожиданно на поверхности клуба показалась расправленная, будто полотенце для просушки, тряпка, развернулась, словно флаг, и снова ушла под воду. Вполне возможно, что эта тряпка принадлежала Бобылеву. — Он должен всплыть? — голос Лысенко обрел вопросительную окраску.
Головков вновь внимательно посмотрел на него.
— Не знаю, — проговорил он.
— В практике ведь как: пока в человеке не лопнет мочевой пузырь, он лежит на дне, как только лопнет — всплывает. Он же должен всплыть — внутри все вырвала граната, никакого пузыря не осталось.
— Может быть, — Головков неопределенно покачал головой, — а может и не быть.
— Почему?
Подполковник и на этот вопрос не ответил. Сказал только:
— Надо вызывать водолазов. Пусть осмотрят дно реки.
— Давай подождем еще минут десять, — предложил прокурор, словно бы эти десять минут могли сделать погоду, Головков считал, что не могли, но, уступая прокурору, согласно наклонил голову. Подождав немного, проговорил неожиданно жалобно: — Курить хочется.
Прокурор спросил участливо:
— Что, опять зуб?
Головков отрицательно покачал головой.
— Нервы?
— Нервы в порядке, хотя… — Он сделал несколько сложных движений руками, показывая, что внутри у него — некий раздрай, неразбериха и дело это для него — неожиданное.
Казалось бы — радоваться надо было — не стало матерого волка, от начальства теперь будут поступать не только выговоры, домой можно будет даже уходить пораньше, а облегчения нет… И внутри неспокойно. Более того — возникло ощущение, словно он что-то потерял, теперь у него появится новая забота — вернуть потерянное.
Неужели это связано с матерым преступником Бобылевым или есть какая-то другая причина?
Черный густой клуб ила, распустившийся гигантским грибом в воде, понемногу разредился, сплавился по течению вниз, но тело Бобылева не всплыло. Хотя река и была мелкая, решили все-таки пригласить водолаза — в мелкой реке было несколько глубоких рыбных ям.
Водолаз, прибывший с помощником из Краснодара, обследовал все речные омуты на расстоянии четырех километров вниз по течению, но тела Бобылева не нашел.
— Незадача, — пробормотал Лысенко, — мистика какая-то… Может, Бобылев ушел? Имитировал взрыв, отвлек наше внимание, а сам низами, низами, под водой тихонько в сторону, проплыл метров двести и благополучно вылез на берег? — Лысенко помрачнел, в глазах его появилась непривычная жесткость. — Могло такое быть?
— Не могло, — отверг такое предположение подполковник. — Мы по Бобылеву собрали всю информацию, какую только можно было собрать. Так вот — плавает он, как топор. Барахтается по-собачьи, по-бабьи, выгребает кое-как, но на большее не способен. И тем более не способен проплыть двести метров под водой.
— Мда, — поразмышляв немного, согласился Лысенко, — значит, бандита не стало.
Отрядили два десятка омоновцев на прочесывание камышей, те прошлись по зарослям частой гребенкой и также ничего не нашли. Командир омоновцев майор Кузьмин лишь недоуменно разводил руки в стороны и повторял слова прокурора:
— Мистика какая-то!
— Может, под корягу где-нибудь затянуло? — предположил Лысенко. — Зацепился рубахой за сук и не может всплыть?
— После такого взрыва одежды на нем вообще не должно остаться, — сказал Головков, — взрыв содрал с него все целиком, плавает теперь этот деятель голый… — Он глянул на Лысенко и понял, о чем тот сейчас думает — о следственных экспериментах.
В суд по делу о банде надо будет представить неопровержимые доказательства и если тело Бобылева не будет найдено, могут возникнуть сложности. Пока не всплывет какая-нибудь полугнилая бобылевская косточка.
— Не огорчайся, — сказал Головков прокурору, — еще не вечер…
Подполковник оказался прав: через четыре дня тело Бобылева было найдено в шести километрах от хутора, оно выплыло на длинную и острую, словно средневековый меч, косу, — страшное, изуродованное, с лопнувшими глазами и одной рукой, — вторая рука, та, в которой он держал «лимонку», была оторвана. Вместо живота у Бобылева зияла дыра — взрыв выдрал у бывшего технического директора «Горной сосны» живот целиком вместе с тем, что находилось внутри, вырубил кусок позвоночника вместе с мышцами.
Повидавшего немало страшного в жизни Головкова даже передернуло, когда он увидел труп. Подполковник приказал:
— Провести экспертизу, составить протокол, сфотографировать на черно-белую пленку и — зарыть!
Тем же вечером он поехал домой пораньше — впервые за последнее время. Осень по-прежнему продолжала дружить с летом и отворачивала лицо от зимы, хорошая погода радовала людей.
Федотыч неспешно крутил баранку, аккуратно объезжал рытвины, ругался, ни к кому конкретно не обращаясь: «Вот окаянные, совсем про дороги забыли», обращал внимание на девчонок, попадавшихся в пути — видно, в молодости он был охотником-промысловиком по этой части, щурился, ловя глазами красноватые печальные лучи заходящего солнца, и вдруг приподнялся на сиденье:
— Гляньте-ка, товарищ подполковник, впереди наша Жанка с прокурором под ручку идет! — Он ткнул в пятнистый от неровного вечернего света тротуар.
Прокурор шел с Жанной не под руку, Федотыч ошибся, он держал ее за руку и бережно, словно царицу, вел по исщербленному жалкому тротуару в будущее. Подполковнику сделалось неловко — будто подсмотрел что-то в замочную скважину, — и сказал водителю:
— Давай-ка, Федотыч, съезжай в проулок, не будем беспокоить молодых людей, — и когда машина свернула в мрачноватый, с высокими заборами проулок и едва не застряла в глубокой, в половину колеса яме, добавил: — Бедный Ерохов, ему здесь совершенно ничего не светит.
— Да, товарищ подполковник, — согласился с шефом Федотыч, — напрасно он обламывает здешние цветники.
— Не только цветники — дорогие розарии, — уточнил Головков, потом примирительно произнес: — Жанна стоит этого.
— Ну, Жанка, ну, Жанка! — Федотыч восхищенно покрутил головой и перешел на шепот: — Йэх, сбросить бы мне годков тридцать! — Он снова покрутил головой и сладко причмокнул языком.
Впрочем, даже если бы Федотыч сбросил не тридцать лет, а все сорок или сорок пять, у него все равно не было, как и у Ерохова, ни одного шанса покорить Жанну.
Подумав об этом, подполковник устало закрыл глаза. Ему хотелось домой, очень хотелось домой… И чем быстрее — тем лучше.
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